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ВЕЛИКАЯ ТАЙНА ХХ ВЕКА



Редкость в наши дни – роман: радость и счастье, горе и злосчастие во множестве судеб далекого прошлого и наших дней.

Знайте, уважаемый читатель, я вам искренне сейчас завидую. Потому что вам предстоит в первый раз прочесть книгу, которую вы в настоящую минуту держите в руках. Именно первые впечатления всегда особенно сильны, глубоки, красочны. Второе чтение – уже нечто другое: здесь приоритет мысли, а не сердечного чувства.

Впрочем, есть на земле книги, с которыми каждый раз встречаешься словно впервые – настолько они неисчерпаемы. Их хочется перечитывать постоянно, и каждый раз открываешь для себя что-то новое. Таких книг на всю нашу планету Земля, на всю историю цивилизаций, к удивлению, совсем немного – всего около полутора-двух тысяч. И в первую очередь, это произведения великой русской литературы, которые для человека с сердцем и совестью становятся фактами его собственной биографии – учебниками жизни, друзьями, которые никогда не изменят и не предадут, никогда не оставят – в беде и одиночестве, в радости и в счастье.

Сейчас наша литература переживает, без преувеличений, черные дни. Нас заваливают горами омерзительных поделок, преисполненных грязи, матерщины, воспевания насилия, преступности, калоедства, наркомании и животного секса. И это происходит в стране, давшей миру литературу, которая по воздействию на человечество имеет такое же значение, как философия, скульптура и архитектура античных времен и как искусство и наука европейского Ренессанса.

И потому нередко странным и неожиданным становится появление нормального произведения русской литературы. Вот таким неожиданным кажется и роман «Наследство последнего императора». Так сейчас в России почти перестали писать. Хотя, может быть, и пишут, но кто печатает?

«Наследство последнего императора» внешне – книга о звеньях цепи важных исторических событий. О жизни и тайне смерти Николая Второго; о драмах эпохи революций и гражданской войны; о страшной исторической трагедии уже наших дней; о тогдашней и нынешней беспощадной борьбе за наследство русского царя…

Но, прежде всего, это книга о живых людях. Она повествует, в первую очередь, о вещах вечных – о жизни и смерти, о любви и ненависти, о верности и предательстве, о человечности и мерзости, о великодушии и подлости… Написана она в жанре, почти забытом сегодня. Роман пребывает нынче в состоянии полного упадка. Впрочем, не будет ошибкой определить «Наследство последнего императора» и как исторический художественно-документальный детектив, поскольку и эти признаки имеют место, но, на мой взгляд, не являются самыми главными.

Роман «Наследство последнего императора» интересен и потому, что впервые после 1918 года на русском языке появилось остросюжетное произведение, в котором живо, увлекательно, но одновременно на основании бесстрастных документов и свидетельств рассказывается об одной из величайших тайн ХХ века. То есть к арсеналу художественных средств добавлены сухие юридические составляющие.

Перед нами разворачивается жестокая и бескомпромиссная драма эпохи. Точнее, две драмы, поскольку роман построен на двух параллельных фабулах. Первая – давнее прошлое, она охватывает в первой части трилогии период 1905–1918 годов столь недавнего, но уже прошлого века. Вторая линия – 90-е годы, время катастроф и предательств. Первая линия повествует о борьбе за обладание последними представителями династии и их золотом. Вторая – о борьбе за их останки и опять же… за романовское золото.

Автор романа Николай Волынский – литератор, публицист, до сих пор больше известный, прежде всего, своими острыми аналитическими статьями в газете «Правда», где он проработал больше двадцати лет. Из них последние двенадцать занимался расследованием тайны семьи Романовых. Сегодня в его распоряжении уникальная и в чем-то сенсационная информация, практически не известные массовому читателю и даже многим специалистам материалы экспертиз, которые обошла стороной известная ельцинская госкомиссия по «идентификации царских останков». И теперь понятно, почему. Собранные автором материалы взрывают изнутри официальную версию убийства и захоронения Романовых. Проведя собственное расследование, Николай Волынский был первым из журналистов центральной прессы, кто заявил однозначно: «екатеринбургские останки Романовых» – фальшивка. Это было сказано задолго до того, как возникли сомнения в том же и у Русской Православной Церкви. Задолго и до того, как группа японских ученых во главе с доктором Тацуо Нагаи убедительно отвергла официальную версию происхождения костей, захороненных под видом останков членов царской семьи в соборе Петропавловской крепости Петербурга. Японцы выяснили, что ДНК костей, выдаваемых за «императорские», не совпадает с ДНК образцов крови племянника Николая II – Тихона Николаевича Куликовского-Романова, а также образцов пота и крови самого императора.

Так что «Наследство последнего императора» – это еще и история открытий и прозрений, фальсификаций и обмана, жестоких кровавых игр сначала вокруг живых Романовых, а теперь вокруг мертвых.

Шаг за шагом, по крупицам, автор реконструирует события, как далекого прошлого, так и близкого настоящего. В его распоряжении не только юридические доказательства, экспертные заключения, но и неожиданные свидетельства. Неоценимую помощь в расследовании Н. Волынскому оказала О. Н. Куликовская-Романова, вдова самого близкого родственника императора Николая II – его родного племянника Тихона Николаевича Куликовского-Романова, недавно скончавшегося в канадском городе Торонто. С Ольгой Николаевной автор встречался неоднократно. Большое значение имели и контакты автора с нынешним главой Дома Романовых Великим князем Николаем Романовичем, который, кстати говоря, по своим убеждениям не монархист, чего вроде бы следовало ожидать, а республиканец.



Но вот документ заканчивается. И тогда вступает в силу метод художественной реконструкции действительности. То есть вслед за Юрием Тыняновым автор заявляет: «Там, где заканчивается документ, начинаю я». Так что в романе сосуществуют и дополняют друг друга правда факта и правда искусства.

А уж если реальный исторический персонаж почти столетие для историков и литераторов – загадка, то вдвое хочется узнать о нем побольше. Так впервые на страницах художественного произведения появился комиссар Яковлев – личность таинственная и многомерная. Удивительно: почти девяносто лет русская литература словно не замечала этой исторической и, добавлю, трагической фигуры. И вот нечаянная встреча с Василием Васильевичем Яковлевым, пытавшимся вырвать царскую семью из рук сибирских и екатеринбургских левых большевиков и вывезти ее в Москву, а, может, и дальше. Самое интересное, что был Яковлев в этом деле личным порученцем Ленина и выполнял его задание – таковы исторические факты.

Так что роман «Наследство последнего императора» интересен еще и тем, что в нем содержится новое историческое знание, и это тоже сильная сторона книги. Оказывается, твердые цены на хлеб, разорительные для крестьянства, установил не Сталин, как нам твердили и твердят, а царское правительство. Вскоре хлеб стал с рынка исчезать, что ускорило наступление Февральской революции. Именно Временное правительство ввело продразверстку – ту самую, которую в 1922 году большевики, пройдя период военного коммунизма, заменили продналогом – первая мера НЭПа. И смею утверждать, что если бы она не была отменена, то мы жили бы сегодня не в разоренной Эрэфии, а в сильном и процветающем Советском Союзе.

С удивлением обнаруживаешь в книге и свидетельства о том, что в августе-сентябре 1917 года «Временные», в основном, кадеты, спешно готовились заключить сепаратный договор с немцами (для отвода глаз – с Австрией, которая, как известно, была теснейшим союзником Германии), да вот большевики в октябре помешали. Много интересного, а иной раз и потрясающего узнаешь и из документальных свидетельств деятелей Русской Православной Церкви. Кому известно, например, о том, что Николай II готовил восстановление Патриаршества и всерьез готовился… сам стать Патриархом?

Святой Иоанн Кронштадтский, митрополиты Антоний Вадковский и Антоний Храповицкий, оклеветанный старец Григорий Распутин, первый глава Временного правительства князь Георгий Львов, его преемник Александр Керенский, адмирал Колчак, король Великобритании Георг V, Ленин, Свердлов, Троцкий, Сталин, Горбачев, Ельцин, глава правительства Англии Маргарет Тэтчер, президент США Уильям Клинтон – перед нами целая галерея исторических лиц, участвующих в реальных исторических событиях.

Первая книга романа, которую вы держите в руках, заканчивается в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в доме инженера Ипатьева. Кажется, все мы давно знаем, что это было, как это готовилось и чем кончилось. Но выясняется, что знаем не всё. Перед нами новые загадки, проблемы и тайны.

Во второй книге мы узнаем, что же на самом деле произошло в ту ночь и позже, как велось расследование тайны семьи Романовых разными следователями в 1918–1921 годах и в наше время. В частности, открывается разгадка, что случилось с Цесаревичем Алексеем и Великой княжной Анастасией. Именно под этими именами появилось множество самозванцев уже в 1918 году. Почему так рано? Почему никто не назвал себя Великой княжной Ольгой, Татьяной или Марией Романовой? Ведь обстоятельства происшедшего в доме Ипатьева были строжайше засекречены. В самом деле, не могли же все самозванцы заранее знать, что только через 70 лет нам скажут, что в екатеринбургском могильнике недостает останков именно Алексея и Анастасии! Мы также узнаем о стараниях фальсификаторов, сначала соорудивших «екатеринбургский могильник», а теперь утверждающих, что нашли останки Алексея и Марии, которые, впрочем, по признанию следователя Генпрокуратуры В. Соловьева, по состоянию своему не годятся в качестве материала для научных экспертиз. Ну им, фальсификаторам, никаких экспертиз не надо.

И, наконец, в третьей книге мы узнаем, кто же на самом деле была загадочная Анна Андерсен-Чайковская-Манахэн, которая почти сорок лет утверждала, что она и есть спасшаяся Анастасия. А ведь ее признали и некоторые из Романовых, и бывших царских приближенных и слуг. Образцы ее почерка, форма ушей и другие важные физические признаки почти полностью совпадали с аналогичными атрибутами исчезнувшей Великой княжны. А как быть с прямым свидетельством Сергея Лаврентьевича Берии (сына легендарного наркома) и его матери Нины Теймуразовны о встрече с Великой Княжной Анастасией в Москве? Сыну Берии, выдающемуся конструктору-ракетчику, авторитетному и уважаемому ученому, незачем было придумывать исторические байки. Да и Нина Теймуразовна Берия была человеком высоких моральных качеств, чрезвычайно щепетильна и точна во всем и на выдумку, тем более дурацкую, просто не способна. В семье Берии-отца понимали важность, а нередко и опасность каждого сказанного слова.

Что ж, начнем читать!

Александр Михайлов,

доктор филологических наук,

старший научный сотрудник

Института Русской литературы

(Пушкинский Дом)

г. Санкт-Петербург.



КНИГА ПЕРВАЯ





Часть первая





1. СМЕРТЬ ПРЕТЕНДЕНТА



В ГОДУ 1992-м мая 29 дня в Санкт-Петербурге, который всего год назад был Ленинградом, в Великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора собралось человек полтораста народу. Такой толпы в последние 200 лет стены собора еще не видели. Большинство собравшихся мужчин – в одинаковых черных мешковатых костюмах, белые рубашки, черные шелковые галстуки «анаконда» или бантики «кис-кис». Дамы тоже в трауре. Некоторые из них, по правилам Православной церкви, были в платочках. Одна повязала себе голову носовым, и его светлое пятно было видно издалека. Остальные – жены демократов или сами демократки – тогда еще оставались атеистками. Это лет через пять они враз и чуть ли не поголовно превратились в верующих. И как только в столичных и питерских церквах и соборах обычной принадлежностью стала видеокамера «Betacam», «новые православные» зачастили в храмы с подругами, с мужьями – «новыми русскими», впрочем, большей частью как раз не русскими. Платочки оставили и стали показывать по телевизору всей России свои умопомрачительно модные шляпы от Диора, от Кардена и даже от Валентино.

Поначалу они отстаивали службу, держа свечки в правых руках. Потом газеты им подсказали: правая рука дана христианину, дабы он осенял себя крестным знамением. Свечи тут же перекочевали в нужные руки. Осеняться «новые православные» научились удивительно быстро, хотя в основной массе своей не были и не могли быть крещеными, а значит и христианками. И большинство их мужчин в младенчестве прошли совсем другой религиозный обряд – обрезание. Тем не менее, крестились новые православные вполне удовлетворительно – троеперстие ко лбу, к пупку, потом правое плечо, левое. Скоро научились становиться на колени, причем, не только дамы, но и господа тоже. Больше всех в этом деле преуспел, кажется, всемирно известный виолончелист Мстислав Ростропович. Он как входил в церковь, так сразу падал на колени, словно подрубленный, чем неизменно, будто в первый раз, пугал неразлучную свою жену – всемирно известную певицу Галину Вишневскую (лучшее в Европе колоратурное сопрано, между прочим!), бывшую «девчонку-хулиганку из Кронштадта», как она сама себя называла. Очевидно, еще с тех, кронштадтских времен с лица Вишневской и до сих пор не сходит умеренно-хулиганская, презрительно-нагловатая гримаска.

Впрочем, крестные знамения и падения на колени «новых православных» демократов – все это потом, потом!.. Лет через пять– шесть. А тогда…

Тогда в Великокняжеской усыпальнице сильно пахло ладаном, дорогим американским одеколоном, французскими духами и немного – коньяком. В воздухе зависло тихое жужжание разговоров, действовало оно усыпляюще. Но никто не спал и даже не дремал. Толпу оживлял петербургский мэр Собчак. Он порхал от одного гостя к другому. Тяжело уставившись в лоб собеседнику своими сильно косящими глазами, с одним он заводил короткую беседу, с другим шутил и первый смеялся своим остротам; подойдя к третьему, бросал отточенные реплики; с вежливым молчанием внимал четвертому… Он был почему-то в темно-малиновом смокинге и при белой «кис-киске», хотя причина, по которой здесь собралась публика, была не праздничной – даже совсем наоборот.

От мэра ни на шаг не отходила его супруга. Своим траурным платьем из черного итальянского муара, который переливался всеми цветами радуги, она вызывала у дам судорожную зависть. На голове у нее был зеленый, замысловато повязанный тюрбан – ее любимый головной убор, из-за которого самый тогда скандальный тележурналист Невзоров, невежда, циник и страшный ругатель, назвал ее Дамой в тюрбане. Прозвище прижилось.

Глаза у жены мэра были узенькие и распухшие, нос покраснел и тоже распух. Она поминутно прикладывала к нему маленький вышитый платочек и шмыгала в него так часто, что у постороннего человека не оставалось сомнений: ее мучит не простуда, а большое личное горе. Однако горе, а, может, и не горе, приключилось не с ней, а с другими, из-за чего и собралось в соборе так много народу.

Хоронили одного из отпрысков российской императорской фамилии, русского аристократа – князя императорской крови Владимира Кирилловича Романова. Он родился в Финляндии в 1917 году, между Февральской и Октябрьской революциями, и прожил за границей всю жизнь. И вот с тех пор, по прошествии почти семидесяти пяти лет, впервые в городе, который все это время называли колыбелью трех революций и цитаделью социализма, погребали представителя династии, правившей Россией более трех столетий и закончившей свое правление бесславно и позорно. Для того чтобы погребение князя Владимира Кирилловича стало возможным в соборе Петропавловской крепости, памятнике истории культуры, президент Ельцин издал специальный указ, в котором была такая фраза: «Похоронить Великого Князя и Наследника Престола Российского в Семейном Петропавловском соборе в Кругу Его Августейшей Семьи». Между тем, соборная Императорская и Великокняжеская усыпальницы были императорскими, то есть государственными, а вовсе не семейными, не романовскими. Да кто сейчас об этом знал? А если и знал, то не помнил.

И теперь мэр города Питера не скрывал, что очень гордится собой, потому что именно ему удалось надавить на Ельцина и организовать похороны в бывшей столице империи и, главное, в соборе. На указе еще не высохли чернила ельцинской толстенной паркеровской авторучки с золотым пером 96-й пробы, а Собчак уже подрядил некоего американца, звать Таболтом Рубином, свежеиспеченного владельца восьми шикарных магазинов на Невском проспекте. Мэр лично выдал Рубину сертификат с заказом – приобрести в Италии, в знаменитой Карраре, близ Тосканы, плиту лучшего в мире мрамора для княжеского надгробия. На солнечном свете этот изумительный камень кажется живым – словно пульсирует изнутри. Известно, что великий Микеланджело Буонаротти признавал только каррарский мрамор.

За работу город заплатил Рубину хорошо. Собчак не стал скряжничать и утвердил авансовый отчет Рубина, который вывел сумму в долларах, равную годовой прибыли всех его магазинов на Невском вместе взятых.



В этой жизни князю императорской крови Владимиру Кирилловичу Романову решительно не везло.

Все началось с решения его отца – великого князя Кирилла, который на смертном одре объявил сына «единственным и законным Наследником Российского Престола».

Это было роковое решение. Остальные Романовы – дальние и близкие родственники – объявили «указ императора» Кирилла ерундой. В ответ «император» добился аудиенции у Папы римского и предложил, чтобы Папа официально, от имени Римско-католической церкви, признал права его сына на трон Российской империи вполне обоснованными. Надежда у князя была только на Рим. Он прекрасно понимал, о чем и заявил Папе, что Русская Православная Церковь, как в России, так и за рубежом наверняка откажется это сделать. Без церкви же в таком деле, как право на императорскую корону, не бывает. Папа согласился пойти навстречу и заметил, что уже почти две тысячи лет ни один монарх в Западной Европе не может считаться таковым без миропомазания – своего рода экспертизы ОТК. Корону можно получить, в конечном счете, только из рук хранителя ключей Святого Петра, то есть от Папы. Даже Наполеон Бонапарт, у ног которого лежала вся Европа и который в грош не ставил мнение Ватикана, был вынужден съездить на коронацию в Рим, чтобы получить корону непосредственно из рук понтифика. Правда, при этом он не позволил Папе завершить коронование: выхватил корону из его рук и сам возложил ее себе на голову.

Сертификат качества, точнее, папский рескрипт, где подтверждалось, что Владимир Кириллович является не только Наследником, но еще и «Единственным Местоблюстителем Российского Престола, а также Регентом», Папа Павел VI выдал соискателю через неделю. Пообещал помочь и с коронацией. Тут уж большая романовская родня, словно с цепи сорвалась: объявила «Наследника» не просто узурпатором, а еще и вероотступником, ставшим на путь Гришки Отрепьева, который тоже пытался отдать Святую Русь в лапы папистов.

На своем экстренном съезде родственники в две минуты, единогласно, словно коммунисты на съезде КПСС, заявили, что вопрос о престолонаследии в России может решать только Земский Собор, и применили к еретику самую жесткую, самую болезненную, а главное, необратимую репрессивную кару: отлучили Владимира Кирилловича от Дома Романовых, главой которого он провозгласил себя уже по собственной инициативе буквально за день до этого печального события…



Между тем «Наследник и Местоблюститель Российского Престола, а также Регент» и несостоявшийся Глава Дома Романовых жил не просто плохо. Он нищенствовал. Не имел ни профессии, ни ренты, ни каких-либо еще постоянных источников дохода. Единственное, что Владимир Кириллович умел и чему предавался с неугасимой страстью, – целыми днями разбирал и собирал различные часовые механизмы. Правда, однажды попытался поработать – еще до второй мировой войны.

Тогда Владимир Кириллович с супругой и отцом своим Кириллом жил в Мадриде. Когда к власти пришел Франко и наладил самые тесные отношения с Гитлером, отец и сын Романовы решили открыть свое дело – поставлять в Испанию из Германии запчасти для немецких автомобильных двигателей. Дело обещало перспективы, но все погубила спешка. Работать ежедневно, целеустремленно, постепенно, по маленькому шагу приближаясь к цели, оба не умели и не хотели. В самом деле, что может звучать нелепее: «Российский Император: продажа карбюраторов»! Или: «Наследник Цесаревич – специалист по распределительным валам»… Жизнь слишком коротка, богатеть надо быстро. Поэтому уже в первой партии товара, пришедшего на имя августейших бизнесменов из Германии, оказались не запчасти, а моторы для «БМВ» и «Хорьха» в полном сборе, на ввоз которых в Испанию Романовы разрешения не имели. «Императора» и «Наследника Цесаревича» жандармы немедленно арестовали и обвинили в контрабанде. Сидеть бы им лет десять-пятнадцать в фашистской тюрьме, да вмешался каудильо. Все-таки члены династии, императорская кровь, пострадали от большевиков и, по определению, враги его главного врага – красного диктатора Сталина. Будущий генералиссимус сеньор Франциско Франко приказал отца и сына из тюрьмы выпустить, но вид на жительство у обоих отобрал и велел депортировать для начала одного «Императора» за пределы страны в семьдесят два часа. «Цесаревичу» он велел дать отсрочку, пока его отец не найдет пристанище.

Кирилл Владимирович собрался меньше чем за сутки и рванул из Испании, покуда каудильо не передумал. И вот тут-то обрушились на «Кирилла I» казни египетские. Ни одна из европейских стран не пустила «Российского Императора» к себе: газетчики постарались, раздули дело о немецких моторах на всю Европу. Лишь через полтора месяца мытарств и мучений Кириллу удалось зацепиться за Лихтенштейн. Великий Герцог Лихтенштейнский разрешил Романовым пожить у себя, но только инкогнито.

В Лихтенштейне Романовы пробыли недолго: началась война. Немцы вошли во Францию, и «Императорская» семья благополучно переехала в Фонтенбло, под Парижем. Получив немецкие аусвайсы, они спокойно досидели до конца войны и после разгрома Гитлера двинулись в Америку, где увидели истинный рай по сравнению с измученной Европой. Благодаря войне, Америка не просто разбогатела. Она сказочно разбогатела. Типичный гешефт тех времен: корпорация «Catod Ltd», крупнейший производитель аккумуляторов, одной рукой посылает тушенку русским, а другой продает Гитлеру свои самые мощные в мире танковые аккумуляторы, причем открыто, даже не потрудившись организовать поставки через третьих лиц. Общественное мнение Америки их не осуждало: бизнес.



«Императорская» семья, направляясь за океан, рассчитывала, что в Америке, где народ более простодушен, необразован и глуп, нежели в Европе, им легче будет вписаться в новую жизнь и подняться на вершину социальной лестницы – пусть даже на первое время пока в эмигрантских кругах. Но их ждало неприятное открытие: публика почти не обратила на них внимания. Всех затмила тогда Анна Андерсен-Чайковская. Она находилась в зените своей удивительной славы. Еще довоенный берлинский суд признал ее великой княжной Анастасией Николаевной Романовой, подлинной дочерью императора Николая II, которая выжила после расстрела, спаслась от большевиков и сумела бежать из РСФСР. Некоторые из членов Дома Романовых ее признали, в том числе и те, кто дружил с Аной, как ее называли сестры и брат, еще с детства, например Глеб Боткин, сын царского лейб-медика. Некоторое время даже Великая княгиня Ольга, сестра Николая Второго, робко утверждала: да, возможно, это Анастасия, хотя, как знать, может, и не она… Но «император» Кирилл еще десять лет назад, после того уникального судебного решения в Берлине, публично назвал Анну Андерсен самозванкой, более того – воровкой, укравшей сначала честное имя его погибшей любимой племянницы. А теперь она с помощью своих преступных немецких покровителей нацелилась на жалкое имущество, оставшееся после бедного Ники. Встречаться с ней, вступать в публичную полемику Кирилл, разумеется, отказался. «Ну конечно! Какой же кот, укравший мясо, захочет встречаться со строгой, но справедливой хозяйкой? – презрительно заявила Анна-Анастасия. – Березовый прут для вора у меня всегда наготове. И скоро дяде Кириллу придется дать мне отчет за все – и за узурпацию титула, и за свое предательское поведение в 1917 году. И отвечать ему придется гораздо раньше, чем он думает».

Прут, приготовленный для вороватого кота, пока оставался без применения. На повторном процессе, в США, суд города Вашингтона, округ Колумбия, рассмотрев иск Анны Андерсен об идентификации личности, не признал ее Великой Княжной Анастасией Романовой. Однако и обращения в тот же суд Кирилла Владимировича, требующего подтвердить его императорские полномочия, оказались напрасными. От такой бесполезной жизни Кирилл вскоре умер.

Сын его Владимир Кириллович объявить себя очередным «Императором» Российской империи побоялся, хотя условия изменились: теперь местные власти ему гарантировали, конфиденциально, разумеется, положительное решение суда того же города Вашингтона, округ Колумбия, о признании его Императором Российским Владимиром I. При условии, что пятьдесят процентов от наследственных капиталов, если таковые обнаружатся, будут внесены в бюджет приютившей его страны, куда Владимир Кириллович приехал за свободой. Но не хватило духу у «Цесаревича» объявить себя императором. Так и проходил всю жизнь в «Наследниках» – буквально до гробовой доски. Женился он на бывшей супруге английского банкира Кэрби – Леониде Георгиевне, которая считалась и до сих пор считается какой-то представительницей древнего грузинского рода Багратиони. В 1958 году у них родилась дочь Мария. Семья жила на колесах, разъезжая по родственникам и знакомым, иногда выступая перед публикой в разных странах, а последнее время совершала челночные поездки между Испанией, США и Россией вплоть до смерти Владимира Кирилловича в 1992 году.



Князь в тот несчастный год отдыхал в Америке, в Майами, где в последние годы пляжи были плотно завалены тушами «новых русских» бандитов и банкиров, в основном, еврейского и кавказского происхождения. Секретарь князя, который служил Владимиру Кирилловичу за харчи, организовал ему встречу с «молодыми русскими капиталистами», как они себя называли. Бандиты весело раскупили билеты ценой от 800 до 1000 долларов за место и пожертвовали еще около ста тысяч баксов наличными герою дня. Встреча получилась. Были слезы радости и внезапно вспыхнувшего взаимного обожания.

Они лились и на сцене и в зале. Князь рассказывал, как он страдал от большевиков и от поганого генералиссимуса Франко. Под конец бандиты, а особенно, их женщины, совсем расчувствовались, когда князь признался, что любит Россию и готов послужить ей в любом качестве. Кто-то крикнул: «В любом – не надо!» Зал принялся скандировать: «Царем! Царем!» Здоровенный бандюган с бочкообразным животом, явившийся на встречу в полосатых семейных трусах, рухнул перед Кирилловичем на колени и взревел: «Батя! Ты наш царь! Вертайся на хату!»

Князь всплакнул, прижал руки к сердцу, открыл рот, пытаясь сказать еще что-нибудь дополнительное о своей любви к России. Но неожиданно язык перестал ему повиноваться: закоченел, будто князь только что съел ведро мороженого. Он снова открыл рот, но неожиданно сник, отвалился на левый подлокотник кресла… И так с открытым ртом умер.



Назначенный час погребения все никак не наступал, пчелиное гудение разговоров то усиливалось, то ненадолго затихало. И вновь оживлялось там, куда порхал петербургский мэр. По этому жужжанию можно было издалека определить маршрут движения Собчака по усыпальнице.

Официальные похороны в Петропавловском соборе члена династии было событием исключительного политического значения. Сами по себе его похороны в стране, где еще вчера любой, даже самый дальний родственник династической семьи считался почти официально государственным врагом СССР, ни о чем особенном не говорили. Но взятые в совокупности с новыми и еще вчера невозможными реалиями жизни после краха советской власти могли сказать наблюдательному и вдумчивому человеку очень о многом. В первую очередь о том, в какой жестокий этап своей истории в очередной раз вступила Россия. Самым верным сигналом скорых обвальных перемен стало внезапное и жульническое переименование Ленинграда в Санкт-Петербург. Нашлись тогда, однако, и среди либеральных демократов вольнодумцы. Вечный свадебный генерал Герой Социалистического Труда академик Лихачев в интервью самой респектабельной по тем временам главной коммунистической газете «Правда» заявил, что ежели Верховный Совет Российской Федерации отменит решение съезда Советов от 1924 года о присвоении городу имени Ленинград, то автоматически восстанавливается имя Петроград, которое город получил по указу императора Николая II как раз перед первой мировой войной – такой вот патриотический акт накануне боевого соприкосновения с германцами. Народ должен был видеть, до какой степени царь с царицей ненавидят этих поганых колбасников. Отменить же царский указ о Петрограде даже современный и невиданно демократический Верховный Совет Российской Федерации не имеет права.

Тем не менее, престарелый вольнодумец, позволивший себе по привычке удовольствие иметь собственное мнение лишь тогда, когда это было для него абсолютно безопасно, вдруг заявил, что будет, тем не менее, голосовать, как мэр Собчак, – за Санкт-Петербург.

Не смолчал и кумир демократов Солженицын: присылал из своей Америки в Ленгорисполком телеграммы пачками (копии: Москва, Кремль). Знаток обустройства новой России предлагал свои варианты: «Свято-Петроград» и даже «Свято-Невоград», поскольку немецкое слово «Петербург», да еще после труднопроизносимого «Санкт» оскорбляет его патриотические уши. Но теперь его уже никто не слушал – даже самые верные поклонники. Советская власть была свергнута, и Солженицын никому оказался не нужен. Ленинградцы превратились в непостижимых умом «санкт-петербуржцев», то есть в «святых» жителей Петербурга.

… Наконец привезли священника и дьякона. Теперь все действующие лица на месте. Сюжет под названием «Похороны Великого Князя Владимира Кирилловича» приготовились отснять десятка два репортеров – местных и заграничных. Местные, кстати говоря, могли остаться вообще без материала. В собор им удалось проникнуть с огромным трудом. Накануне события секретарь князя вдруг объявил, что только родственники и свита Владимира Кирилловича обладают исключительными правами бесплатно запечатлеть на пленку исторический процесс закапывания Августейшего трупа. Остальным придется за это право платить: семья князя ограничена в средствах и не может разбрасываться прибыльным сюжетом направо и налево. В конце концов, Собчак уломал начальников княжеской свиты, резонно заявив, что для родственников князя и его приближенных сейчас в России важна любая реклама. Здесь она дороже любых денег. Да и нет в новой российской прессе вообще такой традиции – платить героям своих публикаций, а уж их наследникам тем более. Наоборот, с недавних пор уже крепко укоренилась совсем другая традиция. В Руссиянии журналисты теперь сами берут деньги со своих героев, причем очень большие, особенно на телевидении – по цене рекламы. Особенно дорого стоит скрытая реклама. Свитские испугались и отступили.

И сейчас вся снимающая и пишущая публика нетерпеливо переминалась с ног на ногу, ожидая начала.

Покойный лежал в роскошном, из цельного дуба, лакированном гробу, украшенном золотыми кистями. В полутьме отсвечивали четыре серебряные ручки по бокам. Это был гроб марки «Аль Капоне» – так уже успели прозвать в народе такие гробы.

Из нутра своего последнего прибежища князь источал на публику ароматы бальзамических благовоний. Такая роскошь местной публике и не снилась. Советских граждан всю жизнь заколачивали в простые сосновые ящики, обитые кумачом. Разница могла состоять лишь в размерах ящика или в качестве и цене обивки. Гости из туземных не могли отвести глаз от сверкающего «Аль Капоне» и стояли около него, словно зачарованные. Некоторые украдкой щупали изумительный сундук, гладили его гладкие пузатые бока, трогали серебряные ручки.

– Во как надо! Вот как у людей хоронють. Сыграть в такой ящик – одно удовольствие. А советская власть даже приличный гроб за семьдесят лет придумать не могла! – громко бросил реплику джентльмен лет пятидесяти, жуликоватого вида – худой, красноносый, с золотой фиксой во рту. Он был в дорогом английском костюме для миллиардеров из скромного темно-синего коверкота в тончайшую полоску. Костюмчик был изрядно помят и весь в мелком пуху, словно его владелец накануне ночевал в курятнике.

«Где я видел этого необычного, этого удивительного, этого оригинального человека?» – задумался Собчак, внимательно рассмотрев сначала нечищеные, стоптанные ботинки фиксатого джентльмена, потом его физиономию – в продольно-поперечных морщинах, сизую, мятую, словно старая советская пятирублевка. И внезапно вспомнил. Это был знаменитый вор в законе Владислав Кирпичев, воровское «погоняло» (кличка) – «Кирпич». Из своих сорока девяти лет Кирпичев больше тридцати провел по тюрьмам. Теперь он уважаемый предприниматель, у него большой магазин на Литейном проспекте в двадцати метрах от Главного управления внутренних дел. Он торгует по сказочно низким ценам компьютерами – крадеными и контрабандными. Год назад Кирпич обеспечил Собчаку на выборах мэра, а Ельцину на выборах президента сто процентов голосов избирателей специфического избирательного округа – «Крестов», знаменитой питерской тюрьмы.

«Как же я мог забыть?» – удивился Собчак: ведь он собственноручно подписывал Кирпичу приглашение на сегодняшние похороны. Да… Разве всех упомнишь? Каждый день помощники приводят к мэру десятки незнакомых, нередко странных, но очень нужных нынче людей.

Около гроба уже несколько часов стояла в бессменном карауле вдова князя Леонида Георгиевна Романова, она же Багратиони-Мухранская, она же Кэрби – по предыдущему своему мужу, банкиру. Нести вахту ей было невыносимо тяжело: на скелет давил собственный обширный вес – больше ста десяти килограммов. Леонида Георгиевна со скорбным вниманием вглядывалась в каждого, кто подходил к ней выразить соболезнования. А когда замечала направленную на нее телекамеру, то медленно и выразительно крестилась прямо в объектив. Она с досадой подумала, что будет плохо выглядеть в телевизоре – измученная, в желто-коричневых морщинах, под глазами черные мешки. Густые жесткие волосы под черным платочком нечесаны, и это видно издалека. «А – пусть! Так даже лучше», – наконец решила вдова. Зато на экранах телевизоров ее печаль можно будет разглядеть без труда.

Выслушивая сочувственные слова, Леонида Георгиевна отвечала гостям очень проникновенно, с грустной благодарностью. И те, кто видел ее впервые, отмечал, что внешне она никакая не русская эмигрантка и даже не грузинская. В ее произношении слышалось что-то родное, и некоторые гости в первые минуты принимали Леониду Георгиевну за обычную советскую еврейку, приехавшую хоронить мужа не из Майами, а из Одессы, – возможно, с Молдаванки или с Пересыпи, где она торгует с уличного лотка ранними помидорами или баклажанами «мантана», маринованными по рецепту местных понтийских греков.

Присмотревшись к телевизионщикам, Леонида Георгиевна с неудовольствием отметила, что среди них отсутствует негодяй Невзоров. Бешеная популярность его программы «600 секунд» обеспечила не одной бездарности стремительный политический успех, забивший впоследствии зеленым долларовым фонтаном: в нынешней Руссиянии понятия политическая карьера и бешеные деньги связаны накрепко. Без Невзорова местные демократы никогда не смогли бы столь легко, быстро и весело ликвидировать советскую власть в Ленинграде, потом в Москве. Демократы выступили тогда единой мощной партией – «Народным фронтом». Его отцы-основатели объявили, что «Народный фронт» создан, прежде всего, в поддержку горбачевской перестройки. И не соврали: за какие-то месяцы «НФ» смолол в порошок КПСС, а за ней КГБ и, наконец, СССР. Невзоров и Собчака подсадил в кресло мэра несколькими мощными толчками, а затем занялся избиением депутатов демократического Ленсовета – политических друзей Собчака, ставших за одну ночь его врагами: они попытались установить хотя бы символический контроль над мэром.

Но вдруг знаменитый репортер в январе 1991 года переметнулся в стан неприятеля и подружился с «красными», правда, называя себя просто патриотом. И все остальные патриоты, хоть «красные», хоть «белые», «желто-черно-красные», заявил он, – есть все «наши». Это произошло после того, как он побывал в Прибалтике и увидел, насколько квалифицированно ЦРУ, опираясь на местную пятую колонну, ностальгирующую по Гитлеру, организовало сначала в Вильнюсе, потом в Риге антигосударственный переворот. Самое главное, что раскрыл репортер, – откуда взялись жертвы «восстания» против Советов: их загодя припасли мятежники, расстреляв невинных людей из автоматов Калашникова и заявив впоследствии, что их убили советские солдаты, которым, кстати, в те дни вообще не выдавали боекомплекта. Так Невзоров очутился в тесной связке с коммунистами, из которых он еще совсем недавно каждый вечер в телевизоре делал котлетки.

Своим неожиданным покраснением Невзоров был полностью обязан Юрию Титовичу Шутову – главному помощнику-референту Собчака. Когда демократы окончательно прекратили финансировать изменника Невзорова, Шутов через подставных лиц стал давать ему деньги. Теперь Невзоров каждый вечер каялся и заявлял в телевизоре, что если бы он сразу рассмотрел истинное нутро демократов, то скорее отрубил бы себе руку, нежели хоть единым словом их поддержал. «Это клопы! Я их сразу не разглядел, – так отзывался он о своих бывших соратниках и друзьях. – Давить клопов – теперь моя работа!» Тем не менее, даже самый распоследний клоп из демократического лагеря считал для себя большой удачей попасть в «600 секунд» – пусть оплеванным и облитым помоями. Невзоров по-прежнему своим старым врагам был нужен больше, чем новым друзьям.

Именно Невзоров первым в России дал в эфир интервью с Владимиром Кирилловичем, – еще два года назад. Беседа вышла примитивной, глуповатой, раздражающе прямолинейной. Но после нее Владимир Кириллович стал знаменитостью. В России о нем узнали, его стали привечать и давать ему деньги. А в том интервью Невзоров, кстати, заявил, что демократической России очень нужен царь. И убеждал князя, что тот должен обязательно баллотироваться в самодержцы. Именно баллотироваться – ключевое слово было произнесено. Князь сразу согласился: да, если русский народ захочет и позовет его, то Владимир Кириллович не будет долго испытывать терпение своих подданных и мучить их ожиданием. Он готов в любое время вернуться в Зимний дворец. Назвать Кремль конечной точкой своего возвращения Владимир Кириллович побоялся: там еще сидел Генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачев Михаил Сергеевич, который со своей мнительностью и неутолимой жаждой власти, мог неправильно понять князя и решить, что Владимир Кириллович собрался выкинуть главного красного демократа из Кремля. Вот если бы вместе с народом и Горбачев его позвал – тогда другое дело. Тогда можно соглашаться и на Кремль.

Невзоров продал интервью крупной французской телекомпании «Антенн-2». Вышел большой скандал. Вся заграничная русская аристократия смеялась. Члены Дома Романовых плевались и выпустили специальный манифест, в котором в очередной раз напомнили всему свету, что романовская ветвь кирилловичей никаких юридических и моральных прав на российский престол не имеет. Вспомнили члены Дома Романовых и вероломную измену, на которую пошел его отец Кирилл Владимирович в Февральскую революцию, о чем раньше помалкивали. Оказывается, в мартовские дни семнадцатого Великий Князь бегал в Петрограде с митинга на митинг, удивляя всех красным бантом на отвороте своей адмиральской шинели, и восторженно кричал вместе с толпой: «Долой самодержавие!» Он привел к Таврическому дворцу, где Государственная Дума как раз была занята формированием Временного правительства, на службу революции батальон Гвардейского флотского экипажа, которым тогда командовал. Своей выходкой Кирилл потряс даже самых ярых республиканцев. Всегда невозмутимый председатель Государственной Думы Михаил Родзянко изумился и заявил Кириллу: «Князь, князь, – вас сюда не звали: ваше место не здесь!» Через несколько дней, по постановлению Временного правительства, боевой генерал Корнилов Лавр Георгиевич, кумир патриотической молодежи, исполнил позорную жандармскую акцию, на которую не решился бы ни один нормальный русский офицер. Прославленный генерал лично арестовал в Царском Селе императрицу, уже бывшую, Александру Федоровну вместе с детьми, которые болели корью и лежали в горячке. Впоследствии генерал прозреет и даже попытается в августе сковырнуть масонское Временное правительство. Но он опоздает.

На другой день после исторического ареста Императрицы Кирилл прислал в Царское своих гвардейцев. Точнее, он выполнил решение матросского комитета, которые решили, что арестованная мать непременно сбежит вместе с тяжело больными детьми. Однако хотел того комитет или нет, но его матросы спасли Александру Феодоровну и детей от верной гибели: собравшаяся разъяренная толпа была готова разгромить дворец и растерзать его обитателей.

Александра была тронута до слез – она очень хорошо понимала, что могут ждать члены династии от демократической революции. Книги по новейшей истории она читала, а судьбой короля Людовика Шестнадцатого и его супруги Марии-Антуанетты, обезглавленных революционными французскими демократами, в последнее время интересовалась особенно. Небольшой гравюрный портрет Марии-Антуанетты даже висел на стене в собственной канцелярии последней русской императрицы. Почему? Предчувствие?

Отряд прибыл ночью. При свете костров бывшая государыня обошла строй матросов, перепоясанных пулеметными лентами, вооруженных винтовками Мосина с примкнутыми трехгранными штыками, на которые падали отблески дворцовых огней. Она пожала каждому матросу руку: «Я всегда знала, была уверена, что вы нас защитите, что вы нас не бросите! Родные, дорогие! Дети мои! Я ведь навсегда остаюсь вашей матерью, как и всему нашему русскому народу!» Приказала раздуть все дворцовые самовары, чтобы гвардейцы отогревались чаем. «Какие прекрасные люди, какие настоящие русские люди! – без конца повторяла императрица. – Я всегда любила русских людей больше, чем своих мерзких бывших родственников и соотечественников!»

Утром Александра Федоровна первым делом выглянула в окно. Во дворе не было ни одного прекрасного русского человека. Только дымились головешки костров. Двоюродный брат отрекшегося императора Великий князь Кирилл Владимирович отчего-то раздумал и приказал отряду вернуться в Петроград. Этого эпизода Романовы тоже не простили кирилловичам. Так что и по этой причине никто из Дома Романовых на похороны не приехал…

По другую сторону гроба стояла дочь покойного Мария Владимировна, которую князь незадолго до смерти назначил быть Великой Княгиней и Местоблюстительницей Престола Российской Империи. С таким же успехом он мог назначить ее королевой Австралии или императрицей Африки. Ни одно государство в мире не могло признать ее даже в роли Местоблюстительницы хотя бы по одной причине: давно уже не было ни Престола, ни Империи, даже Советской – пусть без Польши и Финляндии. В опереточной роли Марию Владимировну принимали только в демократической антимонархической России.

Мария Владимировна была в особенном траурном платье и переливалась черно-синим, как скворец. Ей было уже за сорок. В черных глазках Марии Владимировны светился живой ум. Сразу было видно, что она редко теряет присутствие духа, лучики в уголках ее глаз свидетельствовали о чувстве юмора. И вообще, Мария Владимировна была весьма миловидной и даже привлекательной толстушкой. Таких женщин в России называют «булочками». Она недавно развелась со своим мужем Францем-Вильгельмом Гогенцоллерном, принцем Германского императорского дома – тоже существующего лишь в воображении его членов. Развод ее в публике, приглашенной на погребение, уже обсудили, тема вызвала острый интерес к ней части молодых людей и мужчин постарше. Подходя к гробу и шепча какие-то сочувственные слова, они с усердием прикладывались к пухлой, пахнущей дорогим кремом ручке Марии Владимировны, и Местоблюстительница награждала каждого ослепительной улыбкой. А одного из целующих даже медленно погладила по голове, после чего он попытался приложиться к ручке еще раз, однако, Мария Владимировна мягко, но решительно свою ручку отняла. Стоя у гроба, она непрерывно улыбалась, отчего к началу отпевания в ее лице стало проступать что-то дебильное.

Около нее стоял сын Георгий, смуглый жирный подросток лет тринадцати. С возрастом он, безусловно, станет толстяком, как его бабушка и мать. Демократическая российская пресса уже называла его мальчика «Наследником Российского Престола», на что остальные Романовы отвечали в своей прессе насмешками, иногда руганью. «Мальчик Георгий Михайлович, – утверждали ругатели, – никакого отношения к Престолу Российской Империи не имеет. Во-первых, он рожден в мезальянсе, во-вторых, по Русскому Закону о Престолонаследии, он не может иметь никаких прав, поскольку его настоящая фамилия Гогенцоллерн, и потому мальчик может претендовать только на германский престол, столь же реальный, как и российский». Мария Владимировна в пику ругателям и насмешникам распространила через прессу заявление, что она, несмотря на все интриги завистников и врагов, будет готовить сына в императоры, тем более что Ельциным и Собчаком дело якобы уже решено: монархия будет введена в России сразу после успешной и окончательной демократизации. А пока Мария Владимировна определила «Великого Князя Георгия Михайловича» в петербургское Нахимовское училище. Он уже сейчас должен готовиться к профессии царя. Самые достойные русские цари традиционно имели хорошую военную подготовку.

Но тут на страницах газет и на экранах телевизоров явился некто Романов-Дальский Николай Алексеевич. Он рассказал о себе, что является самым подлинным и непосредственным внуком Императора Николая II, сыном настоящего, а не фальшивого Наследника – Цесаревича Алексея Николаевича, чудесным образом спасшегося после расстрела в Екатеринбурге. Дальский подтвердил, что Царь Российский, действительно, должен быть профессиональным военным. Но Георгий Михайлович еще когда им станет – зачем ждать? А Романов-Дальский уже давно военный, более того, сегодня его чин – генерал-адмирал. Такой чин Романов-Дальский получил от некоего тайного монашеского ордена, который опекает его, настоящего хозяина российского престола, с момента его, хозяина, зачатия. Право Дальского на генерал-адмиральские погоны подтвердило и советское правительство, заявлял Николай Алексеевич, потому что он, Романов-Дальский, многие годы работал начальником советской контрразведки по всей Прибалтике. Документов, подтверждающих столь необычное место работы и такую странную должность, нигде не нашлось. На что Дальский отвечал: он был настолько засекречен, что о его существовании не знали даже в ЧК-ГПУ-НКВД-МГБ-КГБ – от Дзержинского до Крючкова. Только Андропов что-то подозревал, но, разумеется, хранил тайну и не открыл ее даже Брежневу. Перед телекамерами «подлинный, а не фальшивый» внук царя появлялся в каком-то странном мундире – гибриде из военной формы советского адмирала и царского генерала.

Вскоре Дальский решил, что пора короноваться, что и сделал, причем, в Костроме, где почти четыре века назад принял корону зачинатель династии Михаил Федорович. Римский Папа Дальскому не понадобился. Корону какого-то мутно-латунного цвета, похожую на ту, которую в сказках Андерсена носит крысиный король, водрузил ему на голову никому не известный священник – толстый и вида весьма густопсового.

Теперь генерал-адмирал обрел уникальный статус. Незнакомым он представлялся просто: «Романов-Дальский, русский царь» и вручал визитку, в которой, действительно, профессия владельца обозначалась коротко, одним словом: «Царь». Но на том дело и стало. Никто Романову-Дальскому престол не предлагал так же, как никто не собирался принимать Георгия Михайловича в нахимовское – начальник училища публично заявил, что такого толстяка он не возьмет: пусть сначала сбросит вес, иначе однокашники задразнят бедного Жорика до смерти. Видно было, что вес мальчика с тех пор только увеличился, но вряд ли он сейчас думал об училище или о таком абстрактном понятии, как Русский Престол. Его лицо было залито настоящими слезами, он страдал искренне и глубоко: видно, очень любил дедушку.

Зазвенело кадило. В тесном помещении распространился сладкий аромат ладана, дьякон загудел колодезным басом 73-й псалом Давида: «Для чего, Боже, отринул нас навсегда? Возгорелся гнев Твой на овец пажити своей? Вспомни сонм Твой, который Ты стяжал издревле…»

Присутствующие дружно закрестились. Собчак стал на колени и аккуратно, несильно, стукнул лбом о мраморный пол, его примеру нехотя последовали два чиновника мэрии.

Только два человека не крестились, не вздыхали, не били лбы о мраморные плиты, а вели неторопливую тихую беседу. Один – известный парижский издатель Никита Глебович Струве, владелец русского эмигрантского издательства «Симка-пресс», которое последние четверть века осуществляло наиболее мощные и успешные операции в психологической войне против Советского Союза. Его собеседником оказался Юрий Титович Шутов – живая легенда города Ленинграда, а потом и Питера.

При советской власти Шутов закончил кораблестроительный институт (почему-то именно из этого вуза в последние годы советской власти выходили в большом количестве видные партийные и советские функционеры). Работал Шутов в городском статистическом управлении, защитил кандидатскую диссертацию, вступил в КПСС. Руководящие товарищи заметили молодого энергичного коммуниста и призвали на партийную работу в горком КПСС. Здесь он проявил недюжинные организаторские способности, чем вызвал тайную и мучительную зависть партколлег. И теплым летним вечером одна из мелких партийных крысок, с которой Шутов сидел в одном кабинете, предложила отметить шутовский день рождения. Дело было рискованное. Тогдашний первый секретарь обкома Романов, хоть и сам закладывал за воротник, но в Смольном объявил сухой закон.

«Посидим минут десять и разбежимся», – пообещала крыска и конспиративно пронесла в Смольный две бутылки коньяка и дешевый торт «Шоколадный принц». Так и сделали: выпили по две рюмки и разбежались. На следующее утро, когда Шутов переступил порог своего кабинета, в нос ему шибанул острый запах гари. Оказалось, ночью здесь состоялся пожар – небольшой, но пожарную команду вызвать все-таки пришлось. Обгорел только стол Шутова. Причиной пожара, как установило следствие, была непогашенная сигарета, брошенная в корзину для бумаг. Шутову окурок принадлежать не мог: он за всю жизнь не выкурил ни одной сигареты. Но в тот же день Шутова с треском вышибли из горкома, а через месяц водворили в «Кресты». Дело против него о порче государственного имущества городская прокуратура сфабриковала в рекордно короткие сроки, судебный процесс длился пять минут, и был Шутов приговорен сразу к четырем годам заключения.

Для него, как и для любого другого партработника, это означало абсолютный и необратимый жизненный крах.

Отправили его на «химию» в колонию под Кингисеппом. На выходные разрешалось ездить домой. Через два года Шутова за примерное поведение выпустили, а еще через два он таинственным образом исчез не только из Ленинграда, но и из СССР. Говорили, что кто-то видел его в Федеративной Республике Германии, а потом в Южной Африке. Как его, судимого, с волчьим билетом, выпустили за границу да еще в капиталистическую страну, – до сих пор остается полной загадкой.

Шутов появился в Ленинграде так же неожиданно, как и скрылся. Он поспел к смене вех: в конце 80-х он оказался очень нужным кадром, поскольку непосредственно попадал в категорию мучеников большевистского режима. Собчак с огромной радостью взял страдальца к себе персональным помощником. Но Шутов понадобился первому и последнему, кстати, мэру Ленинграда вовсе не из-за своей романтической биографии. Собчак оказался абсолютным невеждой в управлении городом. Впрочем, он и не собирался осваивать это трудное искусство. Для этого у него был Шутов с его ценным опытом партаппаратчика.

Струве и Шутов стояли с краю толпы – в нескольких метрах от окна усыпальницы. Русский парижанин – холеный, в габардиновом костюме цвета кофе с молоком (Кристиан Диор, 8 400 новых франков); безукоризненная бородка a la Maupassagne аккуратно расчесана, лысина надушена одеколоном «Rastignaque» (120 франков). Свечку Струве держал, как полагается, в левой руке, крестился редко, но очень проникновенно. У Шутова видок был такой, словно его всего лишь час назад выпустили из «Крестов» после многолетней отсидки. Круглая голова с выпуклым крутым лбом упрямца острижена наголо. Взгляд пронзительно-оценивающий и нагловатый одновременно. Костюмчик он купил, очевидно, еще студентом и выглядел так, словно его штаны и пиджак долго и с удовольствием жевала корова. А вот ботиночки Шутов носил итальянские, из настоящей кожи, штучные ($300 за пару). Дорогой клубный галстук душил его мощную шею, и Шутов время от времени отпускал узел, а потом машинально затягивал его.

– Что же вы не креститесь, Юрий Титович? – вкрадчиво спросил Струве. – Или коммунистическое прошлое не позволяет?

– Не позволяет, – буркнул Шутов. – Хотя в детстве был крещен, как, очевидно, и вы. Но всегда полагал, что вера – штука интимная, не для балагана, не для рекламы и не для телевизора. Пусть даже рядом с покойником.

– А куда деваться от телевизора, особенно когда хоронят знаменитость… – заметил Струве.

– … И когда хоронящие тоже хотят стать немножко знаменитостями. Или пытаются с помощью телеящика убедить народ в том, во что он никогда при нормальных условиях не поверит, – согласился Шутов.

– Вот как? Не одобряете, что Ельцин крестится? Или что ваш босс превратился в православного? – усмехнулся Струве. – Говорят, на Пасху он Всенощную отстоял, земные поклоны отбивал так усердно – паркет в Спасо-Преображенском соборе звенел.

– Его дело. Мне все равно, – отрезал Шутов.

Они помолчали.

– Скажите, Юрий Титович, а кто эта? – Струве указал бородкой в сторону узкого арочного окна.

Там спиной к свету стояла, опираясь на палку, невысокая худая старуха. Она с самого начала заняла это место, откуда можно было наблюдать за всеми, оставаясь в тени.

– Вы должны ее знать! – удивился Шутов. – Это же графиня Новосильцева… Лариса Васильевна. Живет… – Шутов на мгновение задумался. – Живет в Париже на набережной Кэ д'Орфевр, номер дома не помню… в собственной квартире, занимает половину этажа, есть консьержка… телефон… центральное отопление, ванна… Окна на север.

– Господи! Надо же – не узнал… – пожал плечами Струве. – В самом деле – графинька… Вы что – хорошо с ней знакомы? Бывали у нее?

– Вовсе нет.

– Откуда же такие подробности?

– Сам не знаю, – Шутов пожал плечами. – Где-то прочитал или кто-то рассказывал. Само, наверное, запомнилось.

– Так вы знаете, что Новосильцева – дочь публичной ммм… дамы и большевистского комиссара?

– Это вы так про ее мать? – удивленно повернулся к нему Шутов. – У нас Евдокию Федоровну Новосильцеву – так… графиню… в девичестве фон Ливен… – да, именно ее – осведомленные люди считают весьма интересной личностью. Точнее даже – героической личностью. Достойная женщина, русская патриотка. Лучшая разведчица Генерального штаба царской армии.

– А эти сведения у вас откуда?

– Тоже где-то читал.

– И опять само запомнилось? – усмехнулся Струве.

– Конечно, само! – заверил Шутов. – Или кто-то рассказывал… Да уж не вы ли?! Да, вы и рассказывали!

– Господь с вами! У меня, конечно, уже есть определенный склероз, но не до такой же степени. Да и видимся мы с вами всего второй раз в жизни. Что-либо забыть о нашей встрече или перепутать трудно, – укоризненно покачал головой Струве. – Значит, по-вашему, мамаша – женщина достойная… А вот в наших кругах ходит и такое мнение: изменница, нарушила присягу, данную Государю, спуталась с одним из палачей его семьи.

В ответ Шутов хохотнул так громко, что на него неодобрительно оглянулись.


– А ваши предки, в частности, дедушка ваш, достойный Петр Бернгардович, знаменитый профессор земли русской, – он разве не изменил Государю? – шепнул он своему собеседнику в надушенное ухо. – Когда приветствовал и прославлял Февральскую революцию? Или еще раньше – когда в числе первых активно распространял в России марксизм? Между прочим, активнее, чем Ленин: тот в те времена еще только пиво пил в Женеве и в Цюрихе. А Петр Бернгардович Струве в России и свои книжки писал о пользе марксизма, сочинял статьи против самодержавия, студентов смущал, интеллигенцию… Царь выслал его даже за границу.

– Тогда были другие обстоятельства, – раздраженно ответил Струве.

– Обстоятельства всегда, во все времена – одни и те же: всю жизнь мы обязаны выбирать, постоянно взвешивать «за» или «против». И всегда речь идет об одном и том же, – жестко заявил Шутов.

– То есть? Что вы имеете в виду?

– Или вы за народ – за его всегда бедствующее в России и всегда обманутое большинство. Или за его меньшинство – всегда жиреющее на крови большинства, всегда отвратительное и всегда преступное, – с неожиданной злобой тихо произнес пострадавший от Советской власти помощник ленинградского мэра. – Ваши предки сделали свой выбор в октябре семнадцатого. Вы – тоже, хотя и гораздо позже.

– Да что это с вами? – удивился Струве. – Чем не угодил? Тем, что мой родитель, а потом и я всю жизнь посвятили борьбе за освобождение русского народа, Святой Руси от коммуно-жидовской диктатуры? А вы – уж не обижайтесь, милый друг, Юрий Титович, – вы этой диктатуре прислуживали. Ну, и как она вас отблагодарила? Вам понравилось в «Крестах»? Или вы были в ГУЛАГе?

– Никита Глебович, я ведь очень вас уважаю, – сказал в ответ бывший зэк. – Я очень ценю и уважаю ваши старания, ваши благородные попытки спасти от кровожадных большевиков русский народ. Заодно и меня, конечно, как частицу народа, – хочу верить – тоже хотите спасти от диктатуры, которой вы дали только что столь емкое определение. Я прочел почти все книги, которые выпустил ваш отец, а теперь издаете вы. Я читал ваши статьи и эссе о России. И не обижайтесь, пожалуйста, но я скажу вам правду. Полагаю, что в школе или там в лицее у вас по истории была двойка, ну, может, тройка с минусом. Вы не знаете России. Вы не знаете и нас, ваших бывших соотечественников. Проблему той самой, как вы изволили выразиться, – «коммуно-жидовской диктатуры» – радикально пытался решить еще Сталин: частью в тридцать седьмом году, частью в сорок девятом. Правда, поработал плохо, в чем мы с вами и убеждаемся теперь каждый день. И вот та самая диктатура, только под другим названием – назовем ее «демократура» – снова захватила в России власть. Правда, под другим флагом – под полосатым, а не под красным. Не в флаге, конечно, дело. Они могли выступать и под черным, с черепом и костями, – никакого значения не имеет. Важно другое: они сегодня запустили те же механизмы разрушения страны, что и в семнадцатом – с поправкой на особенности исторического момента. А вы почему-то оказались на их стороне.

– А вы на чьей? На чьей стороне референт Собчака? – тихо возмутился Струве.

– На своей собственной. Я сейчас просто служу в государственном аппарате. Делаю конкретную работу. И вроде бы справляюсь, раз мне платят хорошую зарплату. За работу платят, а не за отсутствие или наличие каких-либо политических убеждений.

И Шутов демонстративно повернулся к собеседнику спиной.

«Ну какой же хам! – подумал Струве. – Причем хам – красный, враг. И не скрывает этого. Как это Собчак его до сих пор держит около себя?» Он почувствовал, как в нем нарастает желчная ненависть к красному хаму – к его наглым манерам, сиплому голосу, к его резонерскому безапелляционному тону, к его измятому костюму. Но что поделаешь – самое доверенное лицо мэра. И, пожалуй, единственный исполкоме реальный человек, который хоть что-то понимает в управлении городом и способен принимать решения.

Струве знал, о чем думал. После победы демократов в России он побывал в Мариинском дворце, где размещается Ленсовет. С ужасом увидел шатающихся по коридорам или открыто распивающих коньяк в стерильных начальственных кабинетах толпу странных людей в замызганных джинсах, бородатых, с грязными волосами до плеч, от некоторых издалека сладковато пахло марихуаной. Он увидел людей, которые распоряжались теперь промышленностью, в том числе и военной, гигантского города, его системами жизнеобеспечения, коммунальным хозяйством, транспортом, продовольственным снабжением. Правда, Струве немного успокоился, познакомившись с новым самым большим, просто гигантским, управлением исполкома, где распоряжались городским имуществом. Здесь свое дело знали: дележка государственного имущества шла ежедневно и в большом темпе.

– А правда, что вы пишете разоблачительную книгу о своем боссе? – вдруг спросил Струве.

Шутов застыл на секунду.

– Врут, собаки! – ответил он как можно пренебрежительнее.

Священник и дьякон запели молитву на древний византийский лад, который больше тысячи лет сохраняется Русской Православной Церковью, снова зазвенело кадило. Служба кончилась.

Настал миг гражданского прощания. К гробу подошел мэр. В усыпальнице разлилась тишина. Все знали профессора Собчака как настоящего златоуста и с интересом приготовились его слушать. Но речь его оказалась на удивление короткой.

– Вот ушел еще один великий князь, еще одно воплощение ума, интеллекта, разума и мудрости России, – сказал Собчак, не принимая во внимание тот факт, что покойный никогда в России не жил и вспоминал о том, что он русский, лишь когда называл свои титулы. – Какая потеря для народа! – и профессор процитировал Лермонтова: – «И…и если посмотришь… с холодным вниманьем вокруг»… -

Собчак замолчал, потому что неожиданно обнаружил, что больше ничего из этих стихов не может вспомнить. Такого с ним еще не бывало. Пауза длилась минуты три. После чего мэр потряс слушателей неожиданной концовкой своего по-спартански выразительного выступления: – «Если посмотришь вокруг»… то увидишь, что кругом одни черносотенцы, коммунисты и евреи. Угнетенные евреи, конечно! – поспешно добавил он.

Наступило недоуменное молчание. Публика застыла, с трудом усваивая сказанное. Только Шутов нагло хмыкнул в тишине. Он отметил, что и старуха у окна саркастически усмехнулась. Жена мэра поспешила снять всеобщее состояние неловкости и недоумения и дала сигнал к прощанию. Первой подойдя к гробу «Аль Капоне», она поцеловала покойника в надушенный желто-синеватый лоб. К гробу образовалась беспокойная очередь. Струве и Шутов не двинулись с места.

– Вы мне должны – просто обязаны! – больше рассказать о графиньке Новосильцевой! – шутливо потребовал Струве. – Что она здесь делает? Вы же все знаете – и что здесь происходит, и что в мире!

– Милый Никита Глебович, откуда же мне все знать! – воскликнул Шутов. В усыпальнице возник гомон, и они тоже заговорили нормальным тоном. – Не знаю я, например, почему вы называете Новосильцеву «графинькой».

– Так всегда называли ее мать. Но точно так же называли в свете и ее бабушку, и прабабушку. Прабабка, говорят, была любовницей Государя Николая Павловича, при этом будучи старше него в два раза. Но выглядела в два раза моложе… Такая у них порода – маленькие женщины, на вид хрупкие, но силой, нравственной и физической, волей не уступят иному мужчину.

– Мужчине, – вежливо поправил его Шутов.

– Да, конечно, мужчине – спасибо, – чуть поклонился Струве. – Знаете, – доверительно сказал он, – дома, то есть там, в Париже, все вроде знаешь, ошибок в языке не делаешь. А здесь, у нас в России, иногда смущаюсь. Будто сдаю экзамен по иностранному языку.

Но Шутов не принял протянутую руку доверия, мало того – плюнул в нее.

– Так ведь он для вас и есть иностранный, – безжалостно отметил он.

Струве замолчал, раздумывая, обидеться или не обратить внимания на очередную хамскую реплику. Обидеться, значит, проявить слабость. Промолчать – значит, дать Шутову понять, что презирает его. Струве выбрал презрение, которое продолжалось всего несколько секунд, потому что Шутов снова заговорил:

– Честно говоря, я не знал, что ее прабабка Дарья Христофоровна фон Ливен была любовницей Николая Палкина. А вот то, что она была родной сестрой графа Бенкендорфа – того самого, начальника Третьего отделения Тайной канцелярии Его Величества, шефа жандармов, я обнаружил только недавно. А чем еще интересны женщины фон Ливенов-Бенкендорфов?

– У них, наверное, физиология особая. Вероятно, гипофиз вырабатывает повышенное количество гормона роста, – охотно продолжил Струве как ни в чем не бывало, словно и не обижался только что на красного хама. – В двадцатипятилетнем возрасте они консервируются и такими выглядят до сорока. Потом в сорок лет снова консервируются – и так до шестидесяти… А там уже до девяноста доживают и никто не догадывается, сколько им на самом деле.

Шутов молча разглядывал старуху.

– У нее, кажется, есть еще одно наследственное приобретение, – произнес он. – Та самая Дарья Христофоровна фон Ливен-Бенкендорф была профессиональной шпионкой и работала на своего брата в Лондоне, добывала уникальную политическую информацию. Умела при необходимости и интриговать в среде членов британского парламента… Агентесса влияния высшего класса.

– Нет, я все-таки уверен – вы знаете все! И, конечно, то, что она здесь делает! – заявил Струве. – И вы также знаете, что я знаю, что вы знаете все! И не вздумайте отпираться! – шутливо погрозил он Шутову пальцем.

– Ни в жисть, ваше высокоблагородие! – с дурашливым испугом заверил Шутов. – Но может, продолжим уже за банкетным, точнее, за поминальным столом?

– Но для этого вы должны сесть рядом со мной!

– Найдем возможность, – пообещал Шутов. – Банкет – пардон! – поминки организованы, по требованию мэра, очень демократически: каждый будет устраиваться, как хочет. Можно сидеть, где угодно, можно стоять, можно лежать по-древнеримски.

Струве почувствовал, что его неприязнь к Шутову снова нарастает каждую секунду и скоро может стать невыносимой. Придется терпеть. Нельзя из-за ерунды портить отношения с одним из самых влиятельных людей в этом городе. Чутье старого журналистского тигра ему подсказывало: Новосильцева здесь неспроста. И Шутов, безусловно, знает о ней что-то весьма интересное и важное.

Шутов действительно кое-что знал о Новосильцевой. Например, ему было прекрасно известно, что Новосильцева Лариса Васильевна после смерти матери в Париже жила замкнуто, в эмигрантских кругах почти не появлялась, в различных эмигрантских союзах, движениях и фондах не участвовала, в Церковь ходила всего три раза в год – на Рождество, Пасху и Троицу, у исповеди не бывала вовсе. Когда в Париж вошли немцы, она осталась, и ее часто видели в компании высоких эсэсовских чинов. Посему после бегства немцев Новосильцева должна была неминуемо подвергнуться позорной гражданской казни и в лучшем случае – стрижке налысо. Но вдруг вмешался сам генерал де Голль. Неожиданно к дому Новосильцевой на набережной д'Орфевр подъехал почетный кортеж с мотоциклетной охраной. Графинька уселась в черный ситроен с внутренней обивкой красного бархата, сиденьями красной кожи. Дверь автомобиля услужливо придерживал и захлопнул сам министр внутренних дел, который увез ее в Версаль. Там де Голль наградил дочь русских эмигрантов, путавшуюся с бошами, орденом Почетного легиона, а за что – официально не сообщалось. Но слухи шли. Якобы молодая графинька Новосильцева была личным агентом будущего президента Франции, который почти всю войну просидел в Лондоне, руководя оттуда по радио Сопротивлением, в то время как воевавших участников Резистанса во Франции немцы расстреливали пачками. Но их расстреляли бы еще больше, если бы не эта маленькая русская парижанка. Говорили и даже в каких-то газетах писали также, что у Новосильцевой, кроме де Голля, был еще один «любовник» по линии шпионажа – сам Лаврентий Берия, начальник советской тайной полиции.

В России Новосильцева появилась неожиданно – когда всплыла тема поиска и обретения останков семьи и приближенных последнего российского императора Николая II. Останки якобы обнаружил в болоте под Свердловском помощник тогдашнего советского министра внутренних дел Гелий Рябов, который по службе писал речи и книги за своего шефа Николая Щелокова. Как только о находке под Свердловском, скоро снова переименованном в Екатеринбург, появились первые публикации, туда, на Урал, куда почти сто лет не было ходу ни одному иностранцу, вдруг прилетел государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Джеймс Бейкер собственной персоной. Ссылаясь на устное разрешение самого президента Ельцина, высокопоставленный американский чиновник потребовал от местных властей предоставить ему всю информацию о скелетах, в то числе и ту, которая, как утверждал американец, хранится в сейфах местного управления КГБ. Какие-то почерневшие кости американцу показали, правда, на расстоянии, издалека. Но сейфы свои открывать не стали. Начальник свердловского УКГБ заявил, что распоряжение Ельцина открыть сейфы до них еще не дошло. Вот как только дойдет – откроют. Причем, немедленно! Депеши от Ельцина Бейкер не дождался и через день улетел – на персональном ТУ-144, который предоставил главе Госдепа США русский президент.

Через два дня после отлета Бейкера в Свердловске появилась Новосильцева. От самого Питера ее сопровождали Владимир Онтонов, историк, лидер националистического движения «Русский патриот», и некий москвич Иван Иванович Иванов – темная личность, о которой Шутову подробностей узнать не удалось, но и того, что узнал, ему было достаточно. В Екатеринбурге Иванов несколько раз ходил в управление КГБ – свободно, как к себе домой, и четыре дня сидел в тамошнем архиве. После чего Новосильцева и ее спутники собрались и поехали в Пермь. Там она провела пять дней в гостинице «Россия», выбираясь в сопровождении Онтонова только вечером на пятнадцатиминутную прогулку перед сном. Иван же Иванович снова засел в компетентных органах, куда приходил к восьми утра и уходил после часа ночи. И вот сегодня Шутов узнает, какие документы изучал Иван Иванович и что интересного в них он нашел.

Наступил кульминационный момент. Гроб закрыли крышкой, завинтили серебряными болтами, но заколачивать не стали. Всегда можно развинтить. «Зачем это? – почему-то подумал Шутов. – Уж не обманывает ли нас покойник? Через пару часов восстанет, явится на собственные поминки и выпьет рюмку водки за упокой своей души?» Представив себе эту картинку, он хмыкнул и стал потихоньку пробираться ближе к выходу.

Снова зазвучала музыка, но теперь из переносного магнитофона «sanye», который кто-то поставил рядом с могилой князя. Под куполом Великокняжеской усыпальницы разлился «Реквием» Моцарта в исполнении хора Свешникова. Могильщики с трудом протиснули гроб в проем в каменном полу и теперь закладывали белоснежной мраморной плитой, на которой было выбито:


Его Императорское Высочество

Благоверный Великий Князь

Владимир Кириллович

Родился в Борго 1917 года Августа 30-го дня

Скончался в Майами 1992 года Апреля 21-го дня



Стукнул камень. Плита точно стала на место. Наступила тишина. Шутов подавил в себе хулиганское желание зааплодировать: спектакль закончился вовремя и без накладок.

Леонида Георгиевна, чуть живая от усталости, что-то шепнула на ухо склонившемуся к ней Собчаку.

– Да! – громко ответил он ей. – Сейчас! – и обратился ко всем: – Товарищи! Нет, пардон, – господа! Дамы и господа! – уточнил он. Ему кто-то подал мегафон. Искаженный голос мэра пронесся визгливыми волнами под сводами усыпальницы: – Вдова и родственники нашего дорогого покойного друга просят всех присутствующих, а также тех, кто не мог попасть в это помещение, но имеет пригласительные билеты, пожаловать на поминальный ужин в конференц-зал музея этнографии. Там будут столы. Повторяю: вход строго по пригласительным билетам или специальным аккредитационным пулам. После третьего звонка в банкетный зал никого пускать не будут. Это я вам говорю как мэр! У меня будет там порядок.

Толпа зашумела и оживленно потекла к выходу.

– М-да, – сказал Струве, догнавший Шутова, – похоронили-то беднягу князя через сорок дней после кончины. Где же сейчас его душа? – и шепнул Шутову на ухо. – И никакое он не императорское высочество, никакой не великий князь. Самозванец он…

Шутов равнодушно отмахнулся.

Скромный, на пятьсот персон, стол был накрыт в большом, гулком и безумно холодном лекционном зале музея, где стены облицованы черным мрамором. Из-за этого казалось, что гости собрались для поминок в одном гигантском склепе. Старые и очень старые заграничные русские еще помнили рассказы своих отцов и дедов о хлебосольной дореволюционной Москве, о лукулловых пиршествах в «Яре», «Балчуге» или «Славянском базаре», где в винных картах, подаваемых гостю, числились 200–300 марок коллекционных вин ежедневно. Но даже они были потрясены обилием и разнообразием поминального стола. А их советские, а нынче антисоветские соотечественники такого не видели даже в кино. Потом очевидец рассказывал, что видный демократ Пинхус Филипповский, крепкий сорокалетний толстяк с купеческой бородой, едва не упал в обморок, не сумев душой и разумом спокойно охватить поминальное великолепие. В демократе Пинхусе, очевидно, еще глубоко сидел скромный советский человек. Впрочем, к хорошему привыкаешь быстро. Всего через три с лишним года после поминок слабонервный демократ станет владельцем суперсекретного научно-производственного объединения «Гелиос», работавшего на советский космос и обгонявшего по качеству разработок в области оптики своих коллег из NASA лет на пятнадцать. Новый русский капиталист купил уникальное предприятие за чемодан желтых пустых бумажек – ваучеров. Их правительство Ельцина раздало всем руссиянам по одной штуке – они олицетворяли ту долю общественной собственности, которую клептократическое государство отвалило каждому отдельно: берите теперь на ваучер все, что нравится, и ни в чем себе не отказывайте. Ваучеры изобрел некто Чубайс – институтский приятель Пинхуса Моисеевича, оттого народ прозвал бумажки «чубайсами».

На одну бумажку от госсобственности ничего не отрежешь. Скупить побольше подавляющая часть населения была не в состоянии, поскольку при Советах воровала фантастически мало. Посему владельцы продавали свои «чубайсы» скупщикам по дешевке. Цена бумажки сложилась твердая: один «чубайс» – одна бутылка водки.

Немного потратившись на водку, новые русские, вернее, как было сказано, в основном, нерусские – ничтожная кучка в пятьсот-шестьсот человек на всю страну расхватали самые лучшие, самые наукоемкие заводы и фабрики, самые богатые нефтяные скважины, золотые прииски и много еще хорошего из того, что более семидесяти лет считалось неотъемлемой народной собственностью.

У Пинхуса Моисеевича, впрочем, не все сразу пошло гладко. Ему удалось скупить у граждан, свихнувшихся от реформ, лишь половину необходимого количества ваучеров. Остальные у него прямо из-под носа выхватывали кавказские и татарские конкуренты. Была опасность, что владельцем «Гелиоса» станет грузинский толстяк-аспирант Каха Бендукидзе, который только что за два мешка «чубайсов» стал владельцем Уралмаша – самого мощного в Восточном полушарии Земли военного машиностроительного предприятия, которым когда-то руководил Николай Рыжков – позже глава Совмина при Горбачеве. И тогда приятель Пинхуса из комитета по госимуществу доверительно посоветовал не гоняться за ваучерами, а просто заказать за наличные недостающую половину на фабрике Гознака. Так Пинхус стал крупным капиталистом.

После приватизации «Гелиос» продолжал работать на космос, но теперь не на русский, а на американский, точнее на NASA – государственное управление по аэронавтике и космическим исследованиям. И уже за первый год демократ Филипповский разбогател настолько, что мог, по примеру древнеримского императора Домициана, выписывать себе на обед из стран Северной Африки удивительную рыбу султанку. Смысл в том, чтоб доставить султанку к столу живой. Умирая, она покрывалась узорами необычайно богатой расцветки, что доставляло пресыщенным едокам дополнительные гастрономические удовольствия.

Выходя из собора вместе со Струве, Титыч мельком взглянул на Новосильцеву. Старуха по-прежнему неподвижно, как статуя, каменела у окна и равнодушно глядела на проходящих, словно сквозь пыльное стекло. Однако Шутову показалось, что на него самого Новосильцева глянула внимательно и с интересом. Он готов был поклясться, что старуха ему даже подмигнула.

Она уходила из собора последней. Опираясь на изящную палку черного дерева, с бронзовой инкрустацией, Новосильцева медленно двигалась по восточной аллее Петропавловской крепости. Графиньку бережно поддерживал под локоть неразлучный Онтонов. Они прошли к Петровским воротам. Там у мостика их ждал старенький москвич-412.

– Ну что, похоронили? – спросил их водитель. – Что-то долго. Я уж решил, что они завтра продолжат.

– Иван Иваныч, дорогой, простите, что задержалась – не моя вина, – сказала Новосильцева, осторожно садясь в машину на заднее сиденье. – Похоронили. Вы, родной мой, наверное, проголодались?

Она говорила по-русски легко и чисто, без характерного франко-немецкого акцента, который всегда был свойствен почти всей русской аристократии и в эмиграции передавался от поколения к поколению.

– Нет, Лариса Васильевна! – улыбнулся Иван Иванович, полный невзрачный человечек неопределенного возраста. – Я, как учит теперь телевизор, съел сникерс и – порядок!

– Никогда не ешьте сникерсов! – строго приказала старуха. – Никогда не ешьте в России иностранных продуктов. Запад все свои помойные ведра опорожняет на здешние прилавки.

– Так своих же, отечественных, сникерсов нет, – с печалью вздохнул Иван Иванович.

– А зачем они вам? Ешьте конфеты фабрики имени Крупской. «Мишку на Севере», например.

– Где-то я подобное уже слышал… – усмехнулся Иван Иванович. – Да – Мария-Антуанетта… Когда ей доложили, что простой народ голодает, потому что у людей нет хлеба, она страшно удивилась: «Зачем же голодать? Нет хлеба – пусть едят пирожные!» Вы бывали в наших продовольственных магазинах? Такая пустота была только во время блокады. Хорошо еще, что Собчак ввел карточки.

– Да, – вздохнула графиня. – Сталин отменил карточки, Ельцин с Собчаком ввели… Что вы сотворили со страной? Где был ваш хваленый комитет государственной безопасности, почему вы не исполнили своих служебных обязанностей? Ваша контора на весь мир наводила ужас. А тут за один день совершила акт массового предательства…

– Я-то, положим, свой служебный долг выполнил и выполняю, – обиженно возразил Иван Иванович. – Вот другие, генерал Калугин, например…

– Генерал Калугин – самый обычный изменник. Такие есть везде. Но чтобы вся мощная спецслужба разбежалась, поджав хвост! Такого в мировой истории, кажется, еще не было… Но простите старуху. Меня вывела из себя эта банда на похоронах. Надо же: как много мерзавцев может поместиться на таком небольшом пространстве, как усыпальница!

– Куда, Лариса Васильевна? – спросил Онтонов, садясь впереди.

– Мы ведь собирались к вашему… к тому человеку? Кажется, я его вычислила… невозможно не заметить. Или без звонка неудобно?

– Он готов вас видеть в любое время дня и ночи, – сказал Иван Иванович. – Едем прямо сейчас.

– Тогда вперед! – скомандовала Новосильцева.

Старенький москвич неожиданно взревел своим, явно не москвичевским, мотором, рванул с места и стремительно влился в поток автомобилей, плывущих в сторону Троицкого моста. Они пересекли Марсово поле, развернулись вокруг памятника Суворову и выехали на набережную Робеспьера.

– Есть небольшой хвостик, – озабоченно сказал Иван Иванович, глядя в боковое зеркало. – Сейчас отсечем. Не оборачивайтесь, Лариса Васильевна, они вас хорошо видят.

Иван Иванович въехал на Литейный мост в сторону Финляндского вокзала. На середине моста он вдруг резко отвернул влево, чудом вклинился во встречный поток автомобилей, обогнал трамвай и остановился впереди него перед светофором. Идущий за ним потрепанный форд-эскорт попытался повторить маневр, но не вписался в поворот и врезался в бок тяжелого джипа шевроле.

Завизжали тормоза, шевроле остановился. В его задний бампер тут же влетел мерседес-600, в мерса ударил идущий за ним ауди, у которого от сильного удара открылся капот, сорвался с креплений, плавно перелетел через перила моста и исчез в Неве.

Из шевроле вышли двое быков – накачанных парней с одинаково тупыми рожами, одинаково остриженных под табуретку, и направились к форду. Один из них держал в руках черную короткую и толстую палку – электрошокер.

Москвич тем временем въехал на Шпалерную, взял влево и помчался в сторону Смольного собора.

В эти же минуты Шутов медленно ехал в своем стареньком вольво на свою конспиративную квартиру. До встречи оставалось еще полчаса. О квартире никто не знал, даже жена. Приобрел он ее на подставное лицо. Здесь Шутов отдыхал и проводил тайные встречи. Но, главное, писал книгу – ту самую, о которой спрашивал Струве.

Его вопрос застал Шутова врасплох, мало того – ошеломил и страшно испугал. Никто, кроме него самого, не знал о книге, которая должна стать бомбой убойной силы. А Струве, оказывается, знал. Значит, тайны уже нет. Есть внезапно возникшая опасность. «Скверно. Что-то нехорошее произойдет». На какую-то тысячную секунды в его мозгу мелькнула яркая картинка: он за рулем спортивного феррари, скорость двести пятьдесят километров в час, а впереди, в двух метрах, внезапно возникла бетонная стена, но затормозить уже невозможно.

Оставив машину в соседнем дворе, Шутов взбежал по черной лестнице на шестой этаж, разминая застоявшиеся мышцы. Подошел к квартирной двери, вытащил ключи из кармана, поднес их к замку. Неожиданно его рука сама застыла в воздухе. Он еще ничего не успел понять, но подсознание уже приняло сигнал тревоги.

Шутов припал ухом к двери. Потом прильнул к дверному глазку, пытаясь что-нибудь разглядеть. И тут дверь резко распахнулась. Шутов, получив оглушительный удар по лбу, не удержался на ногах и медленно опустился на колени. Из квартиры выскочили двое. Один из них с профессиональной точностью ткнул Шутова под подбородок узким окованным медью носком ботинка, и он задохнулся, теряя сознание.

Он уже не видел и не чувствовал, как его втащили в квартиру, нанесли по голове четыре удара молотком, отчего пол в квартире сразу был залит черной кровью.



2. ЗОЛОТО ИМПЕРИИ



ДВА НОВЕЙШИХ контрминоносца «Дерзкий» и «Резвый» – только месяц после ходовых испытаний – почти бесшумно, крадучись, будто волчьи тени, вышли из финских шхер на свободную акваторию Балтики. Осенняя ночь 1915 года разлила густые чернила повсюду, но особенно не пожалела их для небес. Ночная тьма без остатка поглощала черные корпуса кораблей. Через час облака рассеялись, и сквозь чернила пробились звезды – тусклые и мелкие, словно острия английских булавок.

«Дерзкому» и «Резвому» предстояло за сутки достичь проливов Каттегат и Скагеррак и выйти из Балтики в Северное море, где полностью господствовали германские подводные лодки. Перископы вражеских субмарин торчали из воды чуть ли не через каждую милю. Ночью контрминоносцы пойдут по счислению, днем вся надежда за уникальные мореходные качества новейших русских кораблей. На сегодня это самые современные, самые лучшие суда в мире. Оба способны развивать скорость до 35 узлов, и догнать их не может никто.

За двое суток до выхода капитан 2-го ранга Трефолев и капитан-лейтенант Сипягин – близкий родственник министра внутренних дел, которого в 1902 году эсер Балмашев убил прямо на лестнице Мариинского дворца, – были вызваны к главкому флота адмиралу фон Эссену на флагман.

Николай Оттович чувствовал себя плохо. Он лежал в каюте на койке, прикрыв глаза, и сначала даже не повернул головы, когда вестовой доложил о приходе командиров.

– Прошу садиться, господа, – медленно открыв глаза, произнес он. – Коньяку? – и, не дожидаясь ответа, приказал вестовому: – Парфен, шустовского!

Фон Эссен болел уже месяц, но чем – непонятно. Корабельный врач Соколов 2-й поставил ему диагноз «бледная немочь». Словно в насмешку, прописал отдых – лучше на морском воздухе, усиленное питание. Коньячок исключить, можно в обед бокал вина, но только красного. Сон – не меньше девяти часов ночью и полтора-два часа днем.

– И никаких нервов! – подчеркнул Соколов 2-й.

Пациент прилежно выполнял все предписания, кроме двух последних. Морского воздуха вокруг хватало, иногда появлялся и аппетит. Никаких нервов? Хорошо бы. А сон… сон у фон Эссена пропал давно. Ему удавалось только ночью часа на два погружаться в тревожную дремоту. Силы, однако, не восстанавливались, усталость накапливалась все больше, и адмирал чувствовал себя день ото дня хуже.

Болезнь адмирала была особой, название ей медицина еще не придумала. Ему просто не хотелось жить.

Военная карьера талантливого русского флотоводца, потомка старинного немецкого рода, с самого начала складывалась удачно. Он любил Россию и никогда не считал ее второй Родиной – только первой и единственной. В кратчайшие сроки фон Эссен сумел превратить Кронштадт и Петроград в единую неприступную морскую цитадель. По его приказу восточная акватория Балтики и Финский залив были густо усеяны минами, а в фарватерах, морском и речном, установили самые современные – с дистанционным электрическим управлением. Таких систем в других державах еще не было. К каждой фарватерной мине был протянут кабель. Стоит неприятельскому кораблю войти, в Кронштадте включат рубильник и мины сработают, причем не все, а лишь те, что оказались под корпусом конкретного корабля. Такая же система была развернута и на Черном море, заблокировав важнейшие порты. Там этим занимался ученик фон Эссена по минному делу – адмирал Колчак.

Фон Эссен был хорошим стратегом и поэтому безошибочно прогнозировал грядущую катастрофу. Революции не избежать, несмотря на то, что 17 октября 1905 года император подарил России ублюдочные и именно поэтому бесполезные демократические реформы. Больше ничего Николай II менять в России не хотел, так как считал, и вполне обоснованно, что дальнейшая либерализация, даже самая осторожная, погубит самодержавие, а вместе с ним и Россию как государство. Но без конституционных и социальных реформ, Империя тоже была обречена.

Поэтому фон Эссен и пришел к выводу, что революция неизбежна. Ее хотела вся Россия. К революции призывало наиболее просвещенное дворянство, которое находилось, прежде всего, под сильнейшим влиянием разрушительных статей графа Льва Толстого, обращенных против Синода и Самодержавия. В столице профессура, собирающаяся вокруг профессора-марксиста Петра Струве, автора «Манифеста Российской социал-демократической рабочей партии», изучала, усваивала и распространяла марксистские идеи, проповедовала социализм. Крестьяне все настойчивее требовали черного передела земли, которой они в большинстве своем так и не получили после отмены крепостного права. Но так как ни царь, ни его правительство не оставляли мужику никаких надежд, то крестьянство приступило к массовым «иллюминациям» – поджогу помещичьих усадеб. Сейчас им терять было нечего – столыпинские реформы разрушили крестьянскую общину и нанесли сельскому хозяйству сокрушительный удар, от которого оно не оправиться уже смогло. Деревня была разорена. И даже необычайно благоприятный, просто-таки волшебный 1913 год, когда во многих хозяйствах удалось собрать двойной урожай, ничего к лучшему не изменил. Революции требовали рабочие, потерявшие после 9 января 1905 года страх перед Государем Императором и вообще перед всяким начальством. Революции требовали мещане, студенты, писатели, художники, о ней как о неотвратимой необходимости твердили даже члены Дома Романовых. В обществе стало неприличным говорить что-либо положительное о царствующей династии. Стоило, например, писателю Николаю Лескову публично заявить о своих монархических взглядах, от него отвернулся весь Петербург, ему перестали подавать руку. В ту пору в обеих столицах рвали из рук иллюстрированный журнал «Пулемет», который в каждом номере «расстреливал» царя, царицу, их дочерей, которых якобы совратил Распутин…

В 1915 году Степан Белецкий, начальник департамента полиции и товарищ министра внутренних дел А. Хвостова, записал в своем дневнике: «Время, в которое мне пришлось состоять в должности товарища министра, было переходное. Война затянулась, надежды на скорое и победоносное окончание ее затуманились, патриотический порыв поостыл, частые наборы (в армию. – Ред.) влекли за собой раздражение в народных кругах; расстройство транспорта и падение рубля отразились, в связи с причинами политико-экономического свойства, на недостатках в крупных центрах предметов первой необходимости; кое-где начались бабьи голодные бунты, пораженческое движение в рабочей среде увеличилось, недовольство мероприятиями правительства усилило оппозиционное настроение больших общественных кругов, антидинастическое движение начало просачиваться в народные массы даже в таких местах, где и нельзя было ранее предполагать, как, например, в области Войска Донского…»

Свои предчувствия и догадки, сомнения и тяжкие выводы фон Эссен носил в себе. Обсуждать наболевшее с кем-либо он не хотел, да и запрещалось офицерам заниматься политикой. Если Империя рухнет, жизнь его, как считал фон Эссен, теряет всякий смысл. А Империя непременно рухнет.

Он долго молчал, глядя на офицеров. Ему хотелось спросить о боевом состоянии кораблей. Контрминоносцы были построены на Франко-Русском заводе, и заслуга фон Эссена в этом строительстве была немалая. Он тогда увлекся проектом и всей силой своего убеждения проталкивал его в Государственном совете, а потом и в правительстве. Машины «Дерзкого» и «Резвого» работали на мазуте, как и у их предшественника, – эсминца «Новик», уже успевшего повоевать и целый год побыть полновластным хозяином Балтики.

Кроме того, адмирал знал, что команда «Резвого» заражена большевизмом, а на «Дерзком» чуть ли не половина нижних чинов записалась в эсеры, даже боцманы и кондукторы. Фон Эссену не раз приходилось убеждаться, что экипажи кораблей, где коноводили большевики, обычно отличались повышенной стойкостью и дисциплинированностью. Но от эсеров всегда нужно ждать подлости. Случись на «Резвом» беспорядки, капитан-лейтенанта Сипягина, который заигрывает с нижними чинами, матросы непременно повесят первым. Или еще проще – утопят, как поступили с офицерами в 1905 году на взбунтовавшемся броненосце «Князь Потемкин-Таврический».

Однако задавать вопросы у фон Эссена не было сил. Потом. Сейчас он должен дать распоряжения. Сегодня утром поступил секретный пакет из Могилева, из Ставки, за подписью начальника Генерального штаба М. В. Алексеева, и приказ должен быть выполнен любой ценой.

Парфен внес две рюмки коньяка. «Сухой закон! – насмешливо отметил Сипягин».

– Ставлю задачу, господа. Она довольно проста, – сказал адмирал. – Но пусть ее простота не порождает иллюзий. Дело чрезвычайной государственной важности. Задание исходит непосредственно от Государя… – он сделал паузу.

Оба командира тоже молчали, спокойно ожидая продолжения.

– В указанном квадрате вам надлежит выйти на рандеву с линкорами союзников «Гамильтон» и «Сент Джордж». Передадите им груз. Он уже ждет вас в Гельсинфорсе. После чего немедленно возвращаетесь в Кронштадт. Если получится, – добавил фон Эссен.

Наступила пауза.

– Похоже, вряд ли получится, ваше превосходительство, – усмехнулся трезвенник Трефолев и пригубил коньяк. – Германских подлодок за проливами – словно голландских сельдей в косяке.

– Да, – согласился фон Эссен. – Но шанс все же есть, господа. Подготовка вашего похода проведена основательная. Четвертые сутки подряд наши беспроволочные телеграфы искровками, а также разведывательные агентуры, наша и английская, аккуратно снабжают немцев сведениями «величайшей важности и чрезвычайной секретности» о том, что именно сегодня ночью из Дувра в Кале выходит королевский транспортный караван с оружием и продовольствием для Западного фронта. Германская подводная армада уже движется к Ла-Маншу. Так что на рандеву вы должны пройти.

– И вы, ваше превосходительство, считаете, что наша экспедиция таким образом достаточно обеспечена секретностью? По существу, а не только с помощью электрической болтовни? – спросил капитан-лейтенант Сипягин.

Вопрос был не уставной, мало того – бестактный. «Эсер, сукин сын!» – подумал фон Эссен, но ответил спокойно:

– Надеюсь, обеспечена максимально. С нашей стороны, – добавил он. – О вашем выходе, встрече с англичанами и о характере груза знают, не считая нас с вами, еще трое: государь, граф Фредерикс и генерал Алексеев. Что касается союзников, они заинтересованы не меньше нас в успешности вашей миссии… Груз ни в коем случае не должен попасть в руки германцев. При возникновении такой опасности оба корабля должны быть немедленно затоплены.

Он помолчал, глубоко вздохнул и разгладил свою седую редеющую бородку.

– Вы, – добавил фон Эссен, – …вы повезете золото. Залоговое золото. Англичане уже этой осенью должны поставить нам на Восточный фронт винтовки, боеприпасы, консервы и четыре так называемых танка. Это новейшие самодвижущиеся бронированные аппараты, вооруженные трехдюймовыми пушками. Танки способны преодолевать бездорожье, пройдут там, где не может пройти артиллерия на конной тяге. Если фронт не получит оружия, к Рождеству он будет прорван. Уже сейчас снарядов на фронте всего на две недели, патронов – на месяц, солдаты воюют в сапогах на картонной подошве. Может, это золото спасет Россию.

– Господин контр-адмирал, – по-прежнему подчеркнуто наглым тоном обратился к фон Эссену Сипягин. – А вы-то сами уверены, что это золото предназначено для военных целей? Я имею основательное подозрение, что некоторые высокопоставленные крысы, хорошо известные всей России и вам лично, ваше превосходительство, уже решили бежать с государственного корабля!

– Господин капитан-лейтенант! – прервал его адмирал. Его тихий глуховатый голос внезапно наполнился мощной властностью, так что Сипягин невольно поднялся, опрокинув недопитую рюмку. – Здесь не митинг партии социалистов-революционеров и не место для высказывания подозрений и других политических речей. Вы получили приказ – извольте его выполнить! И если понадобится, то ценой собственной жизни, как требует того от вас честь дворянина и офицерская присяга. Можете быть свободны. А вы, Николай Алексеевич, – обратился главком флота к Трефолеву, – задержитесь, пожалуйста.

Сипягин с медленной четкостью отдал честь, щелкнул каблуками, повернулся и вышел, слегка споткнувшись о комингс. Фон Эссен махнул Трефолеву рукой:

– Сядьте поближе, Николай Алексеевич. Парфен! – позвал он.

Вошел адмиральский денщик.

– Принеси и мне рюмку.

– Но ваше высокопревосходительство! – отшатнулся Парфен. – Господин контр-адмирал, Николай Оттович, батюшка! Ведь доктор не велели! – завопил он.

– «Не велели!» – передразнил его фон Эссен. – Обоим не велели! Мне – по хворобе. Тебе – чтобы я не соблазнялся. А от кого уже второй день ромом разит?

– Так я только пробку открыл – понюхал, чтоб проверить, – хитрая рожа Парфена излучала саму невинность. – Искал постное масло, ну и забыл, в какой оно бутылке. Вот проверил!

– Зачем тебе постное масло? Для таких хлопот у нас кок есть. Скажи мне еще, что ты не знал, конечно, что в этой бутылке ром.

– Откуда же мне знать, Николай Оттович? Я же не пью, ее проклятую! Только если вы рюмочку нальете, да вот доктор запретили.

– А коньяк нюхал?

– Боже упаси! – закрестился Парфен, – коньяк издалека в бутылке виден! Я только ром.

– Ладно, можешь и рюмку коньяку понюхать. Но не больше. И чтоб доктору не посмел донести, мерзавец! Ступай!

Парфен налил адмиралу рюмку и выскочил с открытой бутылкой в руке.

– Сейчас хорошо понюхает, – пожаловался фон Эссен. – Завтра придется новую открывать.

Он пригубил рюмку, поставил ее и откинулся в постели на спину. Помолчал.

– Дело идет к концу, Николай Алексеевич, – тихо произнес фон Эссен. – Не в этом году, так в следующем точно. Все прогнило. La finita! Конец тысячелетней Державе. Помолчите, капитан! – повысил он голос, заметив, что Трефолев хочет что-то сказать. – Вы все знаете и понимаете не хуже меня. Вот Сипягин: я его терпеть не могу, я ему не доверяю – ему лично как человеку не доверяю – и его экипажу. А ведь он-то, по гамбургскому счету, прав. Вам доверяю. Но вы не правы. Finita! – повторил он. – Ну да все равно, пусть все летит к дьяволу, мы должны сделать свое дело, к которому приставлены и от которого нас никто не увольнял. Возьмите пакет, – приказал он, и Трефолев взял со стола толстый пергаментный конверт, перевязанный шелковым шнурком и скрепленный шестью печатями красного воска на обеих сторонах. – Здесь бумаги на коносаменты груза. Прошу лично проследить за погрузкой каждого ящика и доложить об исполнении искровкой. Хотя, наверное, из-за расстояния связь будет невозможной… Расписки получателя должны быть скреплены королевскими печатями. Получать груз будут не капитаны, а представители двух банков Великобритании. Особо отметьте себе: ящики, отмеченные государственным гербом, должен взять «Гамильтон», коносаменты с личным вензелем императора погрузите на «Святой Георгий».

– С личным вензелем императора? – удивленно переспросил каперанг Трефолев.

– Именно, – кивнул фон Эссен. – В ящиках с вензелем золото не государственное, а личная собственность Романовых. Двенадцать тонн. У них собственные прииски в Сибири, в Нерчинске. Разве не знали?

– Нет, Николай Оттович, – ответил Трефолев.

– Мало кто знал.

– Так значит, царствующая фамилия…

– Ничего не значит! – перебил каперанга фон Эссен. – Я же сказал: оплата оружия. И мне тоже самое было доложено… На эти деньги можно воевать полгода. Не исключаю, что августейшая семья приложила свои сбережения к государственным и тем самым совершила, так сказать, патриотический поступок.

– В это верить весьма приятно, – сказал Трефолев.

– Будем верить, – вздохнул фон Эссен. – Николай Алексеевич, прошу вас… Вы должны вернуться, непременно, чтобы доставить эти документы в Адмиралтейство, а лучше бы мне в руки.

– Так точно, ваше превосходительство! – поднялся Трефолев. – Разрешите откланяться?

Адмирал вздохнул, потом приподнялся на койке.

– На дорожку, Николай Алексеевич!

Он с трудом встал с койки, осушил свою рюмку, обнял каперанга, трижды поцеловал его и перекрестил: – С Богом!

Оба контрминоносца проскочили Каттегат и Скагеррак благополучно, проскользнув мимо мыса Скаген двумя черными тенями. Десять лет назад, в японскую войну, все военные корабли в России красили в черный цвет. Поэтому в Цусимском проливе русские корабли представляли собой хорошую мишень, в отличие от японских, которые были защитного серо-стального цвета. Русским комендорам только и оставалось целиться по трубам вражеских кораблей. Да и то лишь, когда японцы достаточно дымили. Но японцы, как правило, дымили плохо. Они использовали в своих корабельных котлах лучшие сорта угля из кардиффских шахт – английского, дававшего много тепла и мало копоти. «Нейтральная и дружественная» Англия щедро снабжала Японию и углем и оружием. Топки русских кораблей приходилось загружать всякой угольной дрянью вплоть до торфа. Русский корабль находился еще за горизонтом, но его дымы уже были видны отовсюду.

В эту войну русские корабли уже покрывали серо-зеленой «шаровой» краской. Однако «Дерзкий» и «Резвый» сошли со стапелей иссиня-черными, словно вороненые. Такую краску им выбрали намеренно, с вызовом германцам: «Попробуй, догони!»

На всем пути следования море оказалось чистым. Похоже, грандиозная секретная операция русской и английской разведок удалась. Но уже на самом подходе к нужному квадрату, из волн неожиданно показался сначала перископ, потом выплыла субмарина. Открылся люк, на ветру заполоскался кайзеровский вымпел. Потом подлодка «взяла стойку» – вышла на огневую позицию.

Русские корабли двигались кильватером – впереди «Дерзкий», за ним «Резвый» – с ходовой скоростью в 45 узлов. Германец двинулся наперерез «Дерзкому».

Подойдя на расстояние в полтора кабельтова, немец дал выстрел из правого торпедного аппарата. Но «Дерзкий» неожиданно застопорил ход и ушел влево. Торпеда исчезла за горизонтом.

Потерпев неудачу, германец стремительно приблизился к «Дерзкому» и пошел параллельным курсом. Русский корабль резко прибавил ходу – словно прыгнул вперед. Уже через три минуты дизели подлодки оказались на пределе. Она выпустила еще одну торпеду по «Дерзкому». И снова он легко от нее ушел. Немцы растерялись: таких бегунов они еще не видели. Лодка пристопорила ход. И тут в ее корпусе раздался адский грохот.

Это были последние в жизни звуки, которые услышали германские подводники. Вслед за грохотом наступила тьма, вода хлынула в корпус субмарины. Лодка, распоротая, словно гнилая ткань, форштевнем настигшего ее «Резвого», мгновенно погрузилась в воду.

Немцам в какой-то мере повезло. Еще через секунду после тарана сдетонировали торпеды, субмарину разорвало мощным взрывом на куски. Германский экипаж погиб мгновенно.

Выйдя на нужный квадрат, «Дерзкий» и «Резвый» бросили якоря. Наступила ночь – не мутная и тоскливая, как на Балтике, а яркая, веселая, зеленая, с голубовато-белой полной луной – такой яркой, что, казалось, на ней кто-то именно сегодня заботливо стер пятна, чтобы она светила сильнее.

Ближе к двум ночи на горизонте появились мерцающие точки топовых и бортовых корабельных огней, потом показались силуэты судов, которые быстро увеличивались, приближаясь к контрминоносцам. Однако вскоре они стали уходить в сторону. Трефолев крикнул в рупор вахтенному:

– Владимир Александрович, очевидно, англичане нас не видят. Дайте им сигнал «слепым огнем»[1] и запросите пароль.

На семафор «Резвого» ответили оба корабля и скоро приблизились – два огромных линкора, рядом с которыми контрминоносцы казались крошечными скорлупками.

– «Гамильтон» и «Сент Джордж» извиняются за опоздание, – сообщил Трефолеву вахтенный офицер лейтенант Овсеев. – Приглашают.

– Шлюпку, – ответил каперанг.

На «Гамильтоне» его встретили командиры обоих кораблей, здесь же были двое пожилых джентльменов – представители «Лондон-банка» и «Бэринг-бразерс-банка». Оба предъявили свои полномочия.

– Начнем, пожалуй, как предлагал Евгений Онегин, – произнес Трефолев по-русски.

Кажется, его поняли без перевода. Началась погрузка. Металлические ящики с рельефными двуглавыми орлами поступали в распоряжение сэра Хейли из «Лондон-банка», ящики с императорскими вензелями принимал сэр Голдстейн из «Бэринг-бразерс-банка». Ему пришлось трудиться больше своего коллеги: личного золота Романовых оказалось не двенадцать тонн, как сказал фон Эссен, а четырнадцать, в то время как государственного было всего шесть тонн. «На шесть тонн не разгуляешься», – подумал каперанг Трефолев. Теперь он не очень верил, что царь действительно решил потратить свои личные запасы ради Отечества. Но ему было все равно. Он, как и фон Эссен, тоже устал. Внезапно ощутил, что за спиной, оказывается, осталась японская война, Цусима, теперь вот идет бездарная нынешняя война, интриги большевиков на корабле, шпиономания среди офицеров… На прошлой неделе мичман Голохвостов застрелил лейтенанта Раттенау – прекрасного минера. Причем, Голохвостов в тот момент был совершенно трезв. Он кричал, что немецкое отродье Раттенау подавал шпионские сигналы носовым платком, когда «Дерзкий» стоял на рейде Кронштадта. Интересно, кто мог увидеть этот платок с кронштадтского пирса? Голохвостова это не интересовало. С трудом инцидент удалось замять, выдав его за несчастный случай. Голохвостова пришлось списать на берег. А Раттенау очень жаль. Какой он немец! Шесть поколений его предков жили в России.

Офицеров с немецкими фамилиями тогда убивали выстрелами в спину каждый день и в армии, и на флоте. Эти убийства стали чем-то естественным и обычным, особенно после того, как до войск дошли выступления одного из самых ярких думцев Павла Николаевича Милюкова – профессора в очках с простыми стеклами, которые он носил, видно, для солидности. Милюков твердил направо и налево, что в России повсюду немцы – изменники и шпионы, и первая среди них германская шпионка – императрица Александра Феодоровна.

Трефолев никогда не был монархистом и вообще при случае подчеркивал на людях, что политика так от него далека и так же не интересна, как невидимые спутники планеты Нептун. Но когда он в один из дней обнаружил на своем столе в каюте очередной номер «Пулемета», захватанный и затертый, – Трефолева охватило омерзение. В журнале была напечатана большая цветная литография, на которой мерзавец-художник изобразил царицу с Гришкой Распутиным в таком ракурсе, какого каперанг не видел даже на порнографических карточках, запрещенных в России, но открыто продававшихся в Париже. Журнал Трефолев выбросил в иллюминатор и тотчас же тщательно вымыл руки. И удивился, почувствовав, что ему стало немного жаль императора, императрицу, его детей, которых сегодня не обливал помоями только ленивый. «Интересно, – подумал он, – кто это пытается меня распропагандировать? Голохвостов подсунул, кроме него некому! Благодарит за то, что спас его от трибунала…»

К шести часам утра погрузка закончилась. Трефолев получил от англичан акты передачи и накладные, тщательно их проверил и приказал старшему офицеру Корневу зашить бумаги в клеенку и залить парафином. Попрощался с англичанами, вернулся на корабль. Пакет он положил себе за пазуху. Своему сейфу Трефолев решил не доверять.

«Дерзкий» и «Резвый» стремительно двинулись курсом зюйд-ост, потом вышли на ост и скоро скрылись за горизонтом. Королевские дредноуты медленно развернулись на вест. И в то время, когда «Гамильтон» и «Сент Джордж» уже приближались к устью Темзы, русские корабли вышли из пролива Зунд и двинулись дальше, идя параллельно друг другу. Это обстоятельство оказалось роковым. Три немецких подлодки внезапно всплыли по правому борту «Резвого», три – по левому борту «Дерзкого». Германцы открыли почти одновременно огонь из наличных торпедных аппаратов, бортовых пушек и пулеметов.

От первого же торпедного залпа корпус «Резвого» сразу переломился пополам. Из глубины разлома в небо хлынули столбы огня, дыма и кипятка из всех котлов. Стали рваться мины и снаряды. В считанные секунды «Резвый» со всем экипажем ушел под воду. Никто не выплыл живым.

«Дерзкому» повезло чуть больше: сначала германские торпеды прошили насквозь его носовую часть на уровне ватерлинии, и корабль на полном ходу стал зарываться в воду, но не тонул. Немцам пришлось добивать «Дерзкого» еще целых полчаса. Когда контрминоносец ушел под воду, представители цивилизованной и высококультурной германской нации принялись расстреливать русских, барахтающихся в воде. Немецкие моряки развлекались. На палубы лодок высыпали экипажи и стреляли по тонущим из револьверов, из карабинов, как по мишеням в тире. Тут же заключались пари, огорчались проигравшие и ликовали победители. «Японцы, конечно, варвары, – успел подумать каперанг Трефолев прежде, чем потерял сознание. – Они не расстреливали нас под Цусимой, а спасали. И с уважением салютовали нам, своим врагам…»

Он последним из команды надел спасательный пробковый бушлат. При других обстоятельствах он, по обычаю русских военных моряков, предпочел бы остаться без спасательного плавсредства на корабле. Но сейчас у него на груди лежал залитый парафином пакет, который нельзя отправлять на дно. И еще Трефолев подумал: «Это была засада… Измена… Кто предал? Императрица?.. Распутин?..» – и потерял сознание, контуженный немецкой пулей, которая ударила его в висок по касательной. Немцы стрелять в него больше не стали, решив, что он уже мертв.

Капитан Трефолев не знал и знать не мог, сколько часов он провел в воде, когда к его щеке прикоснулось что-то твердое и холодное. Потом груди коснулся острый крюк рыбацкого багра, зацепил его за китель, подтянул каперанга к шершавому борту шлюпки.

Каперанг с трудом открыл глаза. Сквозь мутную пелену он увидел, что на него глядят, перегнувшись через просмоленный борт баркаса, двое. Один – пожилой, рыжебородый, на голове желтая зюйдвестка, одет в непромокаемый плащ – такие носят английские и шведские рыбаки. Рядом с ним на капитана глядел во все глаза мальчик лет одиннадцати в такой же зюйдвестке, но маленькой, и в таком же непромокаемом плаще, который был ему велик.

– Who are you[2]? – спросил рыбак.

– I’m Russian sailor. Help me… [3] – с трудом выдавил из себя Трефолев.



3. ЕЛЬЦИН УБИВАЕТ ЛОШАДЬ



СКВОЗЬ СОН президент Ельцин почувствовал, как по его ногам потекло что-то теплое и приятное. Потом что-то произошло с брюками. В них стало почему-то холодно. Ощущение комфорта и приятности пропало, сменившись раздражением. И ему захотелось брюки немедленно снять.

С трудом президент разлепил веки, сел и огляделся. Вокруг него стояла тишина. Сначала Ельцин не понял, где находится. Потом догадался: «Ага, самолет. Я в самолете. Моторы заглушены. Стало быть, приехали».

Но что-то в этой тишине ему не понравилось. Сквозь расплывающуюся муть он увидел, что перед ним стоит жена, губы ее были сжаты, в глазах застыли боль и печаль. Рядом с ней – его личный телохранитель и начальник охраны верный пес Коржаков. Этот криво улыбался и, встретившись взглядом со своим шефом, одобряюще ему подмигнул.

Ельцин посмотрел в иллюминатор и обнаружил за толстым стеклом не Шереметьево, а какой-то чужой аэродром. Над диспетчерской вышкой развевался незнакомый флаг. У черных выходных дверей стеклянного аэровокзала стояли несколько незнакомых мужиков под огромными зонтиками, которые держали над ними то ли полицейские, то ли военные.

– Что это там за кодла собралась? Куда мы приехали? – спросил президент у Коржакова. – В Домодедово?

– Там премьер-министр Ирландии Рейнольдс со свитой. Мы в Ирландии. Аэропорт Шеннон.

– А чего нас сюда занесло?

– Дозаправка. И визит вежливости. Все по плану.

Ельцин помолчал.

– Что ты на меня вылупилась, как Ленин на буржуазию? – рявкнул президент на жену: ему показалось, что она собралась заплакать.

Не отвечая, жена молча скользнула взглядом вниз. Он тоже глянул вниз. Гульфик и левая брючина были мокрыми и издавали знакомый терпкий запах его собственной мочи.

– Шта-а-а? Это Костиков меня облил? – спросил Ельцин, внезапно вспомнив, как он в прошлом году во время прогулки на теплоходе по Волге приказал бросить за борт своего пресс-секретаря. Тот начал читать стихи, подлец, как раз в тот момент, когда президента посетила мысль, а он все никак не мог высказать отяжелевшим от алкоголя языком. «Бросить гада за борт!» – наконец выжал из себя возмущенный президент, и пресс-секретарь мгновенно оказался в воде. Костиков даже не успел тогда закричать.

– Ты сам обмочился, – сказала жена и заплакала.

– Врешь! – но он уже понял, что жена не врет.

«М-да, угораздило, – подумал президент. – Не надо было смешивать виски с шампанским…» Он помолчал немного и вдруг решительно махнул своей трехпалой рукой:

– А, пропади оно все пропадом! Пошли, мужики, на выход!

– Ты с ума сошел?! – закричала жена. – Какой выход? Как ты людям покажешься в мокрых штанах?

– Это не люди, – возразил Ельцин. – Это иностранцы.

– Все равно не пущу! Только через мой труп!..

Послышался мягкий глухой стук о борт самолета: это снаружи подали трап к выходной двери. «И правда, может, не надо ходить? Еще, сволочи, на пленку заснимут, по телевизору покажут. Коммуняки будут вопить два года, радоваться… Описаются… до штанов…» – засомневался Ельцин.

А вслух сказал, обращаясь к Коржакову:

– Ну что тут сделаешь – бабы! Кто их переспорит! Нет, я все-таки пойду!..

Он поднялся, кряхтя и ругаясь и морща нос от вони собственных брюк.

– Тут что – одежды для президента уже не найдется?! – зычно, словно и не было в нем, по крайней мере, пол-литра виски и двух бутылок шампанского, крикнул Ельцин. – Разгоню всех к чертовой матери, поувольняю бездельников! Коржаков! Ты что там копаешься?!

– Я здесь, Борис Николаевич! – бросился к нему Коржаков, сверкнув лысиной под тусклым плафоном салона. – Штаны! – с ненавистью крикнул он официанту. Но тот стоял, разинув рот, потом, спохватившись стал стаскивать с себя брюки.

– Да не твои, болван, а президентские!

– Н-н-е знаю… – пробормотал насмерть перепуганный официант. – У меня их нет…

– Наина Иосифовна!… – взмолился Коржаков к жене президента. – Да что же это такое? Неужели и штанов больше нет? Хотя бы запасных каких-нибудь?

– Есть. Но я не дам! – твердо ответила жена.

– Вот видите, Борис Николаевич! – обрадовано закричал шефу начальник охраны. – Нет штанов! А в трусах на улице холодно. Вы только посмотрите, там же ветер собачий! Дождь страшный хлещет! Одно слово – Ирландия. Да чтоб ее дождь намочил – страна алкоголиков!

– Как ты сказал? Алкоголиков? – внезапно заинтересовался президент. – Они что здесь – тоже водку пьют?

«Ну, дернула же нелегкая! – огорчился главный охранник. – Сейчас потребует выйти, добавить с ними, огорчение смыть!.. Что же делать?..»

– Это все болтовня, – сказал он твердо. – Пьют хуже наших, потому что все они – слабаки! С первой же рюмки с копыт валятся. С ними ни один приличный президент пить не будет!

– С первой же рюмки?.. – задумался Ельцин. – В самом деле, разве с такими слабаками можно пить? Опозорят на весь свет.

– Опозорят, падлы! – радостно закричал Коржаков. – Не ходите к ним, Борис Николаевич, тьфу на них, что мы там забыли!

– Нет! – неожиданно заревел президент. – Я все-таки выйду, покажу им, как надо пить! Пусть их тоже заснимут на телевизор. Пусть покажут – всем! Пусти! – он оторвал от себя ласково-стальные руки своего верного пса и попробовал подняться.

Тот понял, что теперь катастрофа неминуема. И спрятаться от позора будет негде. Даже в самом глухом сибирском деревенском углу. Даже в самом далеком уголке Земли. Вся планета будет скалить зубы и издеваться. Можно пережить все, если есть куда спрятаться. А куда бежать? Не на Луну же?! Что же делать? Коржаков крепче прижался с своему начальнику и богу, которого он, впрочем, давно презирал, хотя и продолжал по-своему любить. Даже в эту минуту он был готов умереть за него. Но только не пустить его на позор.

Тут неожиданно Ельцин ослабил хватку, захрипел, рухнул на диван, потом медленно сполз на пол, громко стукнувшись затылком о ковровую дорожку салона. Его лицо стало покрываться синевой.

– Врача! – закричал Коржаков. – Врача немедленно, иначе всех сейчас перестреляю!

Он никогда в жизни не кричал на подчиненных. Никогда и представить себе не мог, что способен, но это прорвалась радость: «Сердечный приступ! Откачаем! Главное, теперь никуда не пойдет!»

Врачи возились с президентом минут двадцать, ввели ему сосудорасширяющее и тут же седативное – в двойной дозе. Вскоре он медленно открыл глаза, узенькие и совершенно заплывшие, дохнул густым перегаром. Попытался встать.

– Куда, Боренька? Тебе нельзя! – прижала его к дивану своей грудью жена. – Не шевелись даже! У тебя же сердце!

– Сделайте меня здоровым, – жалобно простонал президент. – Сейчас же сделайте меня здоровым…

– Дома сделают, в Москве, – ласково заговорил Коржаков, – там вас они сделают совсем здоровым, а сейчас оставайтесь в самолете.

Президент все-таки приподнялся, посидел минуту, помолчал, посмотрел на свои брюки, которые продолжали издавать острую вонь, будто в ноздри кто-то тыкал мелкими иголками. И заплакал.

– Что же это такое?.. Что вы со мной сделали? – из его узких глаз двумя свободными ручьями полились слезы, а из носа сопли. – Позор! Позорище! Этого я вам ни-ког-да не за-буд-у! – он произнес эти слова с такой же интонацией, с какой в 1993 году адресовал их Верховному Совету, перед тем как расстрелять его из танковых пушек интермитными снарядами – от живых людей остается только горстка пепла. И погрозил пальцем Коржакову, жене, потом всем остальным, рукавом вытер нос. Помолчал. В салоне повисла тишина. – Кто выйдет к этим алкашам? – уже спокойнее спросил Ельцин.

– Все в порядке, Борис Николаевич! – успокоил его Коржаков. – Вот Олежек уже галстук надел!

Заместитель премьер-министра Сосковец, не ожидая команды, приближался к закрытой двери салона, поправляя на ходу галстук. Летчики начали открывать дверь.

Президент опять замолчал и посмотрел в иллюминатор. За толстым стеклом бушевал дождь. Иллюминатор заливало, но, тем не менее, можно было разглядеть, что творилось у выхода на летное поле.

Вот Сосковец, без шляпы, без зонтика, быстрым шагом подошел к премьер-министру Рейнольдсу. Ирландец энергично тряхнул руку русского коллеги, черные волосы премьера взметнулись. Оба чиновника похлопали друг друга по плечам, потом заговорил Сосковец, и оба при этом пристально вглядывались в самолет, а Ельцин пытался почесть в лица обоих: что Сосковец сейчас врет ирландцу? Ельцин знал, что Рейнольдс его не видит, и хмуро показал ирландскому премьер-министру в иллюминатор фигу.

Постепенно лекарства дали себя знать, Ельцин отяжелел и вытянулся во весь рост на бархатном диване. Еще утром, на завтраке у своего коллеги и друга, американского президента, он был почти счастливым человеком, чувствующим себя хозяином всей планеты. Он прекрасно знал, что сексуальный маньяк Клинтон, как и желтомордый орангутанг Миттеран, жирный боров Коль, длиннозубая ведьма Тэтчер, а вслед за ними всякая шелупонь типа макаронника и мафиози Берлускони относятся к нему, президенту России, с насмешкой, которую уже и не скрывают. Это очень терзало Ельцина и служило источником разных печальных переживаний.

Время от времени он набирался куражу и демонстрировал своим коллегам – президентам, нынешним и бывшим, что он тоже не шестерка. Бывшего американского президента Ричарда Никсона, который заглянул в Россию как бы невзначай, на огонек, и первым делом поспешил встретиться с Зюгановым («Разнюхивают, заразы, замену мне ищут», – догадался тогда Ельцин), он подверг публичной порке перед телекамерами. И так жестоко, от души, что Никсон в глубоком огорчении тут же рванул к себе обратно, в свой дистрикт Колумбия. Через несколько дней дряхлый американский козел, так и не придя в себя от стресса, дал дуба. В другой раз он устроил выволочку самому Клинтону, который упрекнул Ельцина в том, что, дескать, его русский друг Boriss, вместо того, чтобы дать Чечне самостоятельность, как того требует мировая демократия, занялся истреблением мирного населения. Мол, если уж не можешь справиться с восставшими, так и скажи. Русская армия воевать не в состоянии. Только один способ, только один вид оружия оказался доступен и понятен русским генералам и главнокомандующему Boriss'y лично: пушечное мясо. И теперь Boriss Yeltzin пытается завалить чеченских боевиков трупами русских солдат, новобранцев, которые еще неделю назад держались за мамину юбку и сегодня даже еще не знают, как стрелять из автомата. За год в Чечне погибает в восемь раз больше солдат, чем погибло за все десять лет войны в Афганистане. Русских солдат в Чечне даже не кормят. Русские солдаты кормят себя сами. Грабят местное население, торгуют патронами: десять русских патронов – банка русской же тушенки. Понимают, что завтра этими же патронами чеченцы станут их убивать. Но если не торговать, нужно умирать с голоду сразу.

Ельцину принесли полный текст выступления Клинтона, он читал и скрежетал зубами. Вечером, поуспокоившись, заявил по телевидению:

– Тут друг Билл решил меня немного поучить. Ничего, пусть учит. Но если берется меня поучать, пусть не забывает, что у его друга Boriss’а есть еще ядерные ракеты – в случае чего и шандарахнуть можно.

Друг Билл, правда, не испугался, даже наоборот, поржал, как он это умеет. Ну, ничего, все-таки получил по носу.

Но сегодня днем на приеме в Белом доме все было по-другому. Русский президент просто купался в лучах доброжелательства и всеобщей любви. На ланч в узком кругу собрались крупные чиновники Белого дома, два-три министра, бывший госсекретарь Александр Хейг и нынешний Джордж Бейкер. Был глава банковской корпорации «Симантек», какой-то писатель и какая-то молодая женщина потрясающей красоты: Ксения Ксирис, русская графиня, дальняя родственница императора Николая II и князя Феликса Юсупова, убийцы Распутина. Каждый из приглашенных желал выпить с ним, поговорить по душам, спросить, уважает ли его русский президент…



Постепенно веки у Ельцина отяжелели, салон самолета поплыл куда-то вбок и вниз, и, погружаясь в цветной калейдоскопический водоворот. Ельцин успел подумать: «Что же это – я умер, что ли? Значит, правду в книжках пишут – сначала после смерти цветной водоворот, потом темный туннель, потом свет в конце туннеля, как я обещал России после свержения коммунистов…» И тут он, действительно, промчался через туннель навстречу чудесному солнечному свету, который источал тепло, умиротворение и любовь.

Он погрузился в эти бесконечные волны щемящей любви, потом глянул вниз и увидел свое тело на самолетном диване – проспиртованное, грязное и вонючее. Увидел до мельчайших подробностей каждый седой волосок на голове, свою левую трехпалую руку, увидел свое сердце, его коронарные сосуды, забитые, словно цементом, холестериновой дрянью. Ему стало жаль себя: «Укатали сивку … Пора на покой». Он хотел подняться еще выше, чтобы полностью и навсегда погрузиться в море любви. Но с удивлением обнаружил, что не может. Не пускала тонкая, словно паутина, но прочная, как гитарная струна, серебряная нить, привязанная одним концом к его полуразвалившемуся телу, другим концом – к нему самому. Мало того, она стала уменьшаться и властно потянула его вниз. Он влетел в свое тело, отметив его необычную бледность, и обрушился вниз, в темноту и так летел, пока не очутился в своей родной деревне Будки, заброшенной в сибирской глуши. На обочине пыльной дороги он увидел старую костлявую гнедую кобылу с огромным брюхом, стреноженную и привязанную за веревку к колу, вбитому в землю. Он узнал ее: это была дедова кобыла. «Жеребая», – догадался Ельцин. И приблизился к лошади. Та, испугавшись, отскочила в сторону, вырвала из земли кол. Но уйти ей не удалось. Запутавшись в высокой траве, гнедая кляча тяжело рухнула набок. И тут черная ярость охватила его: «Ах, так ты – бежать? Не слушаться? Меня не слушаешься, сволочь?!» Он схватил с земли булыжник и принялся бить упавшую лошадь – по шее, по голове, по глазам. С каждым ударом камень чавкал, кровь побежала ручьем, на голове лошади треснула шкура, и показалась бело-розовая кость. А он все бил и бил уже затихшее бездыханное животное – бил с оттягом, выхаркивая воздух, словно рубил дрова. И остановился лишь тогда, когда сквозь кровавый туман бешенства увидел, чтоб бьет не кобылу, а окровавленную пожилую женщину, крестьянку, – то ли собственную жену, то ли мать.

Она лежала, оцепеневшая и почти остывшая, на пшеничном поле, и кровь пропитывала сначала стебли, потом колосья, потом зерна стали кровавыми и затвердели. «Убил», – с удовлетворением отметил он и стал вытирать окровавленные руки о траву – кровь не оттиралась.



«Что за чертовщина приснилась? – подумал Ельцин, открывая глаза. – Что это я – на том свете, что ли, побывал?» Он попытался удержать в памяти увиденное, но цветная и яркая картина расползлась, растаяла, словно гнилое лоскутное одеяло, и он начисто и навсегда забыл видение. Остались только страх пополам с бешенством. Но постепенно и они отступили. И он снова уснул. Проснулся, когда самолет уже стоял на посадочной полосе, заглушив моторы.

– Глянь-ка! Журналюги уже здесь! – с досадой пробасил Сосковец. – Что будем говорить? – обратился он к Коржакову. Но тот уже исчез за бронированными дверьми салона связи. Здесь радист-шифровальщик соединил его с начальником группы охраны аэропорта Домодедово.

– Какая сволочь пропустила журналистов? – кричал он начальнику охраны, пожилому полковнику, у которого от каждого слова Коржакова артериальное давление поднималось на двадцать миллиметров.

– Так ведь приказа не пускать не было. У всех пропуска в порядке, – с трудом шевеля губами, выдавил из себя почерневший генерал.

– «Не было, не было!» – злобно передразнил его Коржаков. – Думать надо! У тебя что – между погонами голова или ночной горшок?

– Голова, – признался полковник.

– А я думаю, что горшок с дерьмом. И генеральские погоны рядом парашей находиться не могут.

– Так точно, не могут, – почти теряя сознание, согласился начальник группы. И, собрав последние остатки мужества, спросил: – Когда сдавать дела, Александр Васильевич?

– Какие дела? Что за дела ты еще выдумал? Ну и народ в моем ведомстве работает! Чуть дашь по рогам – дела бегут сдавать! – он перевел дух. И сказал извиняющимся тоном. – Ты, Сергеич, не сердись на меня… Не прав я. Телевизор смотрел? Репортаж из Ирландии показывали?

– Показывали.

– Ну вот видишь… И что говорили? Почему не вышел президент?

– Ничего не говорили. Сказали, что в Шенноне самолет президента встретил ихний премьер. С ним имел беседу вице-премьер Сосковец…

– Понятно, – и Коржаков отключил связь.

– Товарищ генерал! – сообщил ему радист. – Михаил Никифорович Полторанин на связи – по каналу один.

– Давай!

Полторанин, бывший ведущий корреспондент газеты «Правда» по отделу партийной жизни, учивший всю страну коммунизму, верно служил Ельцину, так же как и Коржаков, но по другой причине. Коржаков пришел к Ельцину из благородства, когда тот был один и изгнан, и предложил свою службу. Правда, рассказывая об этом эпизоде из своей жизни, Александр Васильевич из скромности умалчивал, что уже тогда знал: Запад сделал ставку на Бориса и бросит все свои силы, все ресурсы, всю мощь, вплоть до военной, чтобы хозяином Кремля стал человек, который был бы обязан Западу всем и отрабатывал свой долг исправно и до гробовой доски. Полторанин тоже давно понял суть человека, с которым его связала судьба, но бросить его не мог по другой причине: ему просто некуда было идти. Его ненавидели как бывшие коллеги-коммунисты, так и новые сокорытники-демократы. И те, и другие постоянно спрашивали Полторанина, когда же он лгал? Когда по зову души работал в «Правде»? Или когда, опять же по зову души, стал ее уничтожать, демонстрируя свой антикоммунизм – такой же дремучий, как коммунизм?

– Ну что там? – спросил он не здороваясь.

– Да опять нажрался, как скотина. Стыдно людям в глаза смотреть, – ответил Коржаков.

– Что говорить будем?

– Не знаю, – вздохнул Коржаков. Он помолчал. И тут его осенило: – Знаешь, надо валить все на меня! Президент устал, заработался… а тут разница во времени… В общем, заснул. А я попрал своими лакейскими ногами дипломатический протокол и запретил будить нашего родного, притомившегося… Из соображений личной преданности и в силу своей беспринципности.

– Хорошо, конечно, – сказал Полторанин. – Но никто не поверит. Пока, – он отключился.

Выйдя в салон, Коржаков увидел, что Ельцин сидит в той же позе на диване и с интересом разглядывает свои новые сухие штаны.

– Это чьи? – спросил он Коржакова. – Форменные?

– Да, форменные. Командир экипажа уступил. Пришлось ему сажать самолет в трусах. Говорит, что никогда еще не сидел за штурвалом без штанов.

Ельцин ухмыльнулся.

– Надо наградить мужика!… Героя… Героя России давать, наверное, многовато, но насчет ордена надо подумать. Выручил все-таки. Президента, а не кого-нибудь! Ленина надо бы ему или Трудового Красного Знамени.

– Так вы же отменили эти ордена, – напомнил Коржаков. – Дайте ему новый орден «За заслуги перед Отечеством».

– Можно, – согласился президент. – Нет, лучше я дам ему Андрея Первозванного. И ленту.

– Гениально, Борис Николаевич! – одобрил Коржаков. – Народу понравится.

– Вот видишь! Понравится, конечно!.. Еще бы: правильное решение президента – дать высший орден государства за штаны. Ах ты мерзавец! – неожиданно гаркнул Ельцин. – В тираж списать меня хотел? Думаешь, президент уже ничего не соображает? Думаешь, президент все мозги пропил? Хотел меня на посмешище с орденом выставить? Отвечай! – рявкнул Ельцин, наливаясь яростью. – Отвечай – так думал?

– Ну что вы, Борис Николаевич, никогда я так не думал, – запротестовал Коржаков. – Вы лучше в окно посмотрите.

Ельцин посмотрел.

– Уже собрались… гиены! – злобно произнес он и спросил уже спокойнее. – Что говорить будем?

– Валите все на меня.

– Правильно, – кивнул Ельцин, с усилием поднялся и нетвердой походкой направился к трапу.

К телевизионщикам он вышел, хитро улыбаясь, и даже успел похлопать по попкам двух молоденьких журналисток.

– Представляете, а?! – обратился он к прессе, не дожидаясь вопросов. – Вот шельмецы! Сели мы, понимаешь, в Ирландии, аэропорт Шеннон, там сам премьер-министр, мой коллега, можно сказать, по работе господин Рейнольдс вышел меня встречать – визит вежливости, памаш… Стоит, бедный, ждет под дождем. А эти шельмецы – ну, может, я слишком сильно выразился… эти работнички, – он указал пальцем на Коржакова, – меня не разбудили! А теперь выкручиваются: «Президент устал, не хотели будить, президент должен отдохнуть!» Ну?! Как это называется? На то я и президент, чтобы не отдыхать!.. – тут его горло вдруг перехватил непонятный страх с яростью пополам, и Ельцин замолчал. Потом прохрипел: – Ну, я врезал, кому надо – как следует!..

Махнул рукой и направился к выходу.

Этот яростный животный страх теперь будет его душить все время. Особенно, по ночам, отпуская лишь ненадолго. И избавиться от него не помогут ни водка, ни лекарства, ни операция на сердце, ни экзотические лекари из Китая и Таиланда.

С трудом он влез в подкативший «ЗИЛ».

– В Кремль, – коротко приказал Ельцин.

– А может, сразу домой? – спросил Коржаков.

– Тебе что – заложило? Тогда я найду охранника помоложе – не глухого. Сказано в Кремль – поезжай!

В кремлевском кабинете он долго сидел в кресле в пальто и шапке. Потом сказал Коржакову:

– Чаю неси, горячего. С лимоном. Пить хочу…

И горестно вздохнул, принимая от Коржакова тяжелый серебряный подстаканник. Сделав глоток, повторил:

– Пить хочу… Что же это подлец Клинтон подсыпал мне в виски?

Коржаков не ответил, только медленно покачал головой. Ельцин усмехнулся:

– Подсыпал – уверен на сто процентов. Ну, скажи, разве я так напивался когда-нибудь?

– Да, Борис Николаевич, уж так не бывало, – Коржаков передернул плечами, вспомнив, как бывало. Если Ельцин перебирал, он это, как правило, сознавал и останавливал пьянку или запой своими, порой неожиданными способами. Однажды возвращаясь с дачи в Завидове, где они с Назарбаевым пили по-черному – русский президент таким образом извинялся, что развалил СССР без участия казахского, – он велел остановить свой членовоз около придорожного озера: заметил в нем полынью. Подошел к ней, разделся догола в тридцатиградусный мороз на глазах у назарбаевских жены и дочки и сиганул в прорубь. Плескался там минут десять, пока Коржаков с помощниками не вытащил президента силой. Но президент кочевряжился, не хотел одеваться, уворачивался, болтая причинным местом направо и налево. На следующее утро – как ни в чем не бывало: только легкий насморк прошиб. Да – так, как сегодня, Ельцин еще не напивался.

– Самое главное, ничего не помню, – пожаловался он. – То есть, всех помню – кто что делал. Задницу этой бабешки помню – хорошая попка, как волейбольный мячик без покрышки. А что они говорили и что я пообещал, ничего не помню.

– Вы пообещали Гольдману и Ксирис закончить дело с царем, которое начали в семьдесят восьмом году.

– А как я его начинал? – поинтересовался Ельцин. Ему внезапно стало холодно.

– Не знаю, – ответил Коржаков. – Этого я не слышал, потому что подошел позже. Слышал только – Гольдман сказал, что царь оставил в банках Лондона еще в ту войну, до революции двенадцать тонн золота.

– Шесть, – задумчиво поправил его Ельцин.

– Нет, двенадцать, – возразил Коржаков. – Шесть – это не то золото. То – государственное, собственность империи. Его царь передал в залог военных поставок. А двенадцать тонн – личное золото царя. Англичане золото взяли, но оружия не поставили. По идее и по закону, это золото у них надо отобрать. Кстати, не только англичане у нас стибрили столько, что можно было десять перестроек спокойно провести и сто демократизаций с реформами без того, чтобы народ подыхал с голоду.

– Ну, ты не очень-то с народом! – прикрикнул на него Ельцин. – Голодает… Где ты видишь, чтоб народ голодал? Выйди на Тверскую – ты когда-нибудь видел в витринах столько продуктов? Есть даже киви!

– Тверская не Кострома, – отмахнулся Коржаков. – И зарплаты там другие, вернее, совсем никакие… А что касается золота вообще – тут много интересного. Знаете, сколько у нас украли французы? После первой мировой войны?

– Много?

– Не то слово. Очень много. Девять эшелонов золота Ленин в восемнадцатом году отправил немцам – как контрибуцию. В уплату за Брестский мир. Рассчитывал, что мир продлится недолго и Советская Россия все получит обратно. Через восемь месяцев – осенью восемнадцатого – в Германии революция, кайзера скинули, немцы капитулировали перед союзниками, а когда дошло до репараций и возврата нам золота, оказалось что французы его захапали у немцев и отправили в подвалы парижского банка. Там оно и лежит.

– Почему же мы его не отберем? – спросил Ельцин. – А вот Черномырдин еще предлагает вернуть французам царские долги.

– Какие к черту долги, Борис Николаевич! – воскликнул Коржаков. – Они нам должны в сто раз больше! А сколько нашего золота у японцев? Еще колчаковского! Правда, япошки – народ цивилизованный, честный. Они готовы отдать. Но не частной компании или акционерному обществу, как предлагает взять золото Чубайс. А только российскому государству!

– Ну, государству… С этим государством знаешь как… Чуть зазеваешься, все разворуют.

– А Чубайс не разворует?

– Ты Чубайса не тронь, – строго сказал Ельцин. – Ты ничего не знаешь. На нем все держится. Чубайс – единственный гражданин России, кого приняли в Парижский клуб. Меня вот не приняли, не захотели, а Чубайса приняли.

Коржаков хотел сказать: «Чубайс им тащит больше!», но сдержался и вслух произнес:

– А еще Гольдман сказал…

Но Ельцин уже вспомнил, что еще сказал Гольдман…

* * *

Вот как вспоминает об этом эпизоде сам А. Коржаков[4].



«…В тот сентябрьский день 94-го между президентами России и США шли обычные, в рамках визита переговоры. Встречу решили устроить в парке, перед музеем Рузвельта под Вашингтоном.

Погода выдалась на славу: дул легкий прохладный ветерок, солнце заливало ярко-зеленые ухоженные лужайки, обрамляющие дом. Ельцин и Клинтон с удовольствием позировали перед фотокамерами, И я тоже сфотографировал улыбающихся друзей – Билла и Бориса…

Сфотографировав Билла и Бориса еще раз, я вышел из столовой. Во мне росло раздражение, и хотелось немного успокоиться, созерцая окружающее благополучие. Я всегда чувствовал, когда радостное настроение Ельцина перерастает в неуправляемое им самим вульгарное веселье. Крепких напитков за завтраком не подавали, зато сухого вина было вдоволь. Не секрет, что на официальных встречах принято, дозировано принимать спиртные напитки: чокнулся, глоточек отпил и поставил бокал. Тотчас официант подольет отпитый глоток. Если же гость махом выпивает содержимое до дна, ему наполняют бокал заново.

Во время завтрака Борис Николаевич съел крохотный кусочек мяса и опустошил несколько бокалов. Клинтон еще на аперитиве сообразил, что с коллегой происходит нечто странное, но делал вид, будто все о'кей.

Из-за стола шеф вышел, слегка пошатываясь. Я от злости стиснул зубы. Вино ударило в голову российскому президенту, ион начал отчаянно шутить. Мне все эти остроты казались до неприличия плоскими, а хохот – гомерическим. Переводчик с трудом подыскивал слова, стремясь корректно, но смешно перевести на английский произносимые сальности. Клинтон поддерживал веселье, но уже не так раскованно, как вначале – почувствовал, видимо, что если завтрак закончится некрасивой выходкой, то он тоже станет ее невольным участником.

Облегченно я вздохнул только в аэропорту, когда без инцидентов мы добрались до самолета.

Когда шеф лег в своей комнатке, к нам подошла Наина Иосифовна и предложила мне перейти в общий салон, где обедали. Со столов уже убрали, и можно было прилечь, вытянув ноги на узких диванах.

Приглашение жены президента я принял с удовольствием – улегся на диване, накрывшись пледом и положив под голову пару миниатюрных подушек. Заснул моментально.

Вдруг сквозь сон слышу панический шепот Наины Иосифовны:

– Александр Васильевич, Александр Васильевич…

Я вскочил. Наина со святым простодушием говорит:

– Борис Николаевич встал, наверное, в туалет хотел… Но упал, описался и лежит без движения. Может, у него инфаркт?

Врачей из-за щекотливости ситуации она еще не будила, сразу прибежала ко мне. В бригаде медиков были собраны практически все необходимые специалисты: реаниматор, терапевт, невропатолог, нейрохирург, медсестры, и я крикнул Наина:

– Бегом к врачам!

А сам вошел в комнату президента. Он лежал на полу неподвижно, с бледным, безжизненным лицом. Попытался его поднять. Но в расслабленном состоянии сто десять килограммов веса Бориса Николаевича показались мне тонной. Тогда я приподнял его, обхватил под мышки и подлез снизу. Упираясь ногами в пол, вместе с телом заполз на кровать.

Когда пришли врачи, президент лежал на кровати в нормальном виде. Начали работать. Была глубокая ночь. В иллюминаторы не видно ни зиг, под ногами океан. Через три часа у нас запланирована встреча в Шенноне.

Доктора колдовали над Ельциным в сумасшедшем темпе – капельницы, уколы, искусственное дыхание. Наина Иосифовна металась по салону, причитая:

– Все, у него инфаркт, у него инфаркт… Что делать?!

Охает, плачет. Я не выдержал:

– Успокойтесь, пожалуйста, ведь мы же в полете, океан внизу.

Все, конечно, проснулись. Начало светать. Я говорю Сосковцу:

– Олег Николаевич, давай брейся, чистенькую рубашечку надень, на встречу с ирландским премьером пойдешь ты.

Олег опешил. А что делать?! Нельзя же Россию поставить в такое положение, что из официальной делегации никто не в состоянии выйти на запланированные переговоры.

Доктора тем временем поставили диагноз: либо сильный сердечный приступ, либо микроинсульт. В этом состоянии не только по самолету расхаживать нельзя – просто шевелиться опасно. Необходим полный покой.

Сосковец сначала отказывался выйти на переговоры вместо Ельцина, но тут уже и Илюшин и Барсуков начали его уламывать:

– Олег, придется идти. Изучай документы, почитай, с кем хоть встречаться будешь.

У Олега Николаевича память феноменальная, к тому же он читает поразительно быстро.

Приближается время посадки, и тут нам доктора сообщают:

– Президент желает идти сам.

– Как сам? – я оторопел.

Захожу в его комнату и вижу душераздирающую картину. Борис Николаевич пытается самостоятельно сесть, но приступы боли и слабость мешают ему – он падает на подушку. Увидел меня и говорит:

– Оденьте меня, я сам пойду.

Наина хоть и возражала против встречи, но сорочку подала сразу. Он ее натянул, а пуговицы застегнуть сил не хватает.

Сидит в таком жалком виде и пугает нас:

– Пойду на переговоры, пойду на переговоры, иначе выйдет скандал на весь мир.

Врачи уже боятся к нему подступиться, а Борис Николаевич требует:

– Сделайте меня нормальным, здоровым. Не можете, идите к черту…

Меня всегда восхищало терпение наших докторов.

Приземлились. Прошло минут десять, а из нашего самолета никто не выходит. Посмотрели в иллюминатор – почетный караул стоит. Ирландский премьер-министр тоже стоит. Заметно, что нервничает. Олег Николаевич стоит на кухне, в двух шагах от выхода, и не знает, что делать.

Ельцин обреченно спрашивает:

– А кто тогда пойдет?

– Вместо вас пойдет Олег Николаевич.

– Нет, я приказываю остаться. Где Олег Николаевич?

Свежевыбритый, элегантный Сосковец подошел к президенту:

– Слушаю вас, Борис Николаевич.

– Я приказываю вам сидеть в самолете, я пойду сам.

Кричит так, что, наверное, на улице слышно, потому что дверь салона уже открыли. А сам идти не может. Встает и падает. Как же он с трапа сойдет? Ведь расшибется насмерть.

Тогда принимаю волевое решение, благо, что Барсуков рядом и меня поддерживает:

– Олег Николаевич, выходи! Мы уже и так стоим после приземления минут двадцать. Иди, я тебе клянусь, я его не выпущу.

И Олег решился. Вышел, улыбается, будто все замечательно.

Когда он спустился по трапу, я запер дверь и сказал:

– Все, Борис Николаевич, можете меня выгонять с работы, сажать в тюрьму, но из самолета я вас не выпущу. Олег Николаевич уже руки жмет, посмотрите в окно. И почетный караул уходит.

Борис Николаевич сел на пуфик и заплакал. В трусах да рубашке. Причем свежая сорочка уже испачкалась кровью от уколов. Ельцин начал причитать:

– Вы меня на весь мир опозорили, что вы сделали.

Я возразил:

– Это вы чуть не опозорили всю Россию и себя заодно.

Врачи его уложили в постель, вкололи успокоительное, и президент заснул…»



4. КОРОЛЬ ГЕОРГ V В РОЛЛС-РОЙСЕ



ИНЖЕНЕР Найджел О’Брайен повернул заводную ручку – раз, другой. Новенький двухместный роллс-ройс слегка осел на рессорах, мотор чихнул, выпустив из глушителя клуб сизого дыма, и умолк.

– Ваше величество, – сказал инженер, – вам следует нажать кнопку обогатителя – горючая смесь слишком концентрирована. Не зажигается. Свечи мокрые.

Георг поискал глазами. Вот, кажется, эта кнопка из черного дерева с золотым колечком, которую дворцовый шоффэр Джонс назвал как-то «подсосом». Король нажал, тросик ушел внутрь приборной панели, отделанной черным, красным и сандаловым деревом.

– Теперь дроссель, – услышал он голос инженера.

Георг нажал педаль газа так, что всей подошвой сапога уперся в пол салона.

– Пробуем еще раз, – предупредил О’Брайен и снова крутанул заводную ручку.

Внезапно по всему автомобилю прошла дрожь, послышался хлопок, другой, и двигатель заревел, окутывая площадку загородного гаража густым черно-синим облаком. Король, впервые севший за руль, застыл в восторге, ощущая живую дрожь железной машины, которая только что была всего лишь двумя тысячами фунтов холодного мертвого металла.

– Отпустите газ, милорд! Уберите ногу с педали! – заорал О’ Брайен. – Оглохли, что ли?

Король послушно убрал ногу, и рев превратился в ласковое мурлыканье. Инженер сел рядом, слева.

– Можно ехать? – спросил Георг.

– Пусть еще немного разогреется, – ответил О’Брайен, вытерев пот с веснушчатого лба белым полотняным платком. – А пока давайте повторим последовательность действий. Итак…

– Нажимаю левую педаль сцепления, чем отключаю мотор от трансмиссии, – начал король. – Левой рукой отпускаю ручной тормоз…

– Нет, Ваше величество, – поправил его ирландец, – левой рукой вы включаете первую ступень силовой передачи тяги мотора на задние колеса! Тормоз потом.

– Да, прошу прощения… Сначала первую ступень силовой передачи… – король замолчал.

– После чего, – подсказал О’Брайен, – можно снять автомобиль с тормоза, медленно отпустить педаль сцепления и одновременно – подчеркиваю, одновременно! – и тоже медленно нажимать на педаль газа!

Георг кивнул.

– Тогда, полагаю, можно ехать, – разрешил инженер.

Король нащупал ногой педаль сцепления, потом взялся за рычаг ручного тормоза.

– Неправильно! Ведь только что сказал – неправильно! – раздраженно сказал ирландец. – Сначала передачу!

В другое время король отметил бы, что инженер слишком много себе позволяет, но сейчас он был поглощен сладким страхом от дрожи мотора, которая отзывалась во всех его костях и косточках. Он медленно и аккуратно выполнил все по инструкции.

– Ну, вот теперь уж точно можно ехать, – кивнул О’Брайен.

Король вдруг почувствовал, что весь покрылся потом. Он обнаружил, что его левая нога приросла к педали сцепления.

– Смелее, Ваше величество, поехали, – приободрил его инженер.

Король отпустил сцепление, машина дернулась, мотор чавкнул и заглох.

– Что случилось? Что-нибудь сломалось? – испугался король.

– Ничего не сломалось, Ваше величество. Слишком резко вы отпустили сцепление и слишком мало дали горючего газа в мотор. И то, и другое надо делать нежно. Очень нежно! – проворчал О’Брайен, выходя из машины.

Он завел мотор и вернулся.

– Вот хорошо немцы придумали, – буркнул инженер, – специальный электрический пускатель, стартером называется. Можно заводить автомобиль, не выходя из него. Едем!

Георг несколько раз глушил мотор, но все-таки с шестой попытки ему удалось тронуться с места. Он толчками двинулся на первой передаче к выезду.

– Не цепляйтесь так за руль, Ваше величество! – заметил инженер. – Вы его задушите.

– Задушу руль? – удивился король, обернувшись к О’Брайену.

– Да, и не сможете вовремя повернуть… Да смотрите же на дорогу, черт бы вас побрал! – рявкнул О’Брайен. – Только на дорогу! Правее! Нет – тормоз! Тормоз, я сказал!

Георг уставился себе под ноги, на педали, лихорадочно вспоминая, какая из них тормозная. Но было поздно. Сначала раздался звон стекла, потом глухой металлический удар. Рамная машина выдержала. Ударившись о правый столб кованых ворот, роллс-ройс остановился. Разбилась только правая фара, бампер принял на себя оставшуюся силу удара.

Взбешенный О’Брайен выскочил из машины и бросился вперед. Осмотрев автомобиль, сделал длинный вздох.

– Радиатор цел, бампер тоже. Мотор не пострадал, – сообщил он.

Георг виновато хлопал глазами.

– Извините, Ваше величество, – проговорил инженер. – В такой ситуации… Переведите, пожалуйста, рычаг переключения передач на нуль.

Король с усилием включил нейтральную.

– Сцепление надо выжимать, сцепление… – проворчал О’Брайен и добавил: – Теперь уберите контакт.

Георг поворотом вертикального рычажка на панели выключил зажигание.

– Чуть нажмите акселератор, – О’Брайен несколько раз повернул заводную ручку. – Контакт!

– Да, контакт! – послушно отозвался король и повернул рычажок направо.

Мотор завелся мгновенно, но звучал он несколько по-другому, чем до удара. Инженер некоторое время прислушивался, слегка покачал головой.

– Прибавьте газу! Еще! Максимально!

Он слушал некоторое время ревущий мотор. Потом кивнул:

– Уберите ногу. Порядок. Дайте задний ход.

– Задний? – переспросил король. – Вы сказали, задний?

– А какой же? Куда вперед? Валить ворота? Рычаг передач влево и назад!

Король медленно перевел рычаг. Передача включилась на удивление мягко.

– А дальше все согласно правилам, Ваше величество. Отпускаете сцепление и нежно прибавляете газу.

Король отпустил сцепление, но опять слишком рано. Автомобиль дернулся, однако, Георг успел прибавить газу. Роллс-ройс с ревом отскочил от ворот, едва не сбив дворецкого, который стоял с серебряным подносом в руках и наблюдал за поединком своего хозяина и автомобиля. Старик едва успел отскочить. Поднос вылетел у него из рук, звякнул под задним колесом и исчез.

– Стоп! – скомандовал инженер.

Георг ударил по тормозам, одновременно по сцеплению – автомобиль стал, как вкопанный. Мотор продолжал работать.

– Неплохо, – скупо отметил О’Брайен. – Теперь нейтральную. Отпустите тормоз. Нормально.

– Вы уверены? – осмелев, переспросил король.

– Да, – подтвердил инженер и сел рядом. – Как правило, у новичка езда задним ходом с первого раза не получается. Это успех. Поехали, Ваше величество…

Георг почувствовал себя счастливым. Он медленно, с абсолютным спокойствием мягко тронулся с места и аккуратно выехал за ворота.

Они проехали на первой передачи около ста ярдов.

– Теперь вторую! – приказал О’Брайен.

Король выжал сцепление, однако, газ отпустил недостаточно, мотор взревел, но только что родившийся шоффэр, не теряя самообладания, успел перевести на вторую. Ройс чуть прыгнул вперед и пошел резвее.

– Прибавьте до пятнадцати миль в час, – послышался голос инженера.

Георг прижал педаль и – о чудо! – машина послушалась, словно живая. С непреодолимой силой она покатила еще быстрее, трясясь на выбоинах грунтовой дороги.

– Теперь третью!

Король включил последнюю, самую быструю скорость, мотор заработал тише, однако, автомобиль двинулся еще быстрее, подняв за собой шлейф пыли. Так они ехали минут двадцать в молчании. Король, охваченный счастьем, упивался пением мощного мотора, чудом движения, как вдруг из придорожной канавы выбрался жирный белый гусь и стал посреди дороги, обрушив на приближающийся автомобиль град ругательств.

– Что делать?! – в отчаянии крикнул Георг.

– Увы. Теперь уже ничего, – усмехнулся ирландец.

Он несколько раз нажал грушу клаксона.

В последний миг гусь умело увернулся, и автомобиль только слегка задел его задним крылом. Гусь опрокинулся на спину, беспомощно перебирая черными лапами, но сумел вскочить, вытянул шею в сторону королевского автомобиля и обрушил на него еще более яростные проклятия.

– Ничего, в другой раз будет умнее, – заметил Найджел О’Брайен и тут же прикрикнул: – Смотреть только на дорогу! И только на дорогу! Нельзя смотреть на меня, на педали, на рычаги, на свои руки. И не душите руль. Колеса сами поведут вас прямо. Ваша задача, милорд, только удерживать их от поворотов на ухабах и менять направление, только когда это понадобится. Автомобиль не такой уж глупый, он все делает сам. Ему лишь надо чуть-чуть помогать.

Они вернулись через два часа. Король на первой передаче медленно и аккуратно въехал во двор, заглушил мотор. Некоторое время он сидел молча, не в силах унять мелкую сладкую дрожь во всем теле.

– Ну вот, Ваше величество, – откинувшись на спинку сиденья, проговорил О’Брайен. – Ваша первая поездка оказалась весьма успешной. Автомобиль цел, и вам даже удалось избежать почти неизбежных жертв.

– Благодарю вас, О’Брайен, – ответил Георг. – Мне вдвойне приятно слышать эти слова от вас, поскольку я знаю, чтобы вы мне льстить не станете. Позвольте пожать вам руку, поблагодарить за урок и пригласить на обед – запросто, без церемоний. Тем более что чай по моей вине вы пропустили.



Когда были убраны тарелки и официант разлил по рюмкам коньяк, Георг, доставая сигару из эбенового с серебряной инкрустацией ящика, спросил:

– Как вы думаете, О’Брайен, не сменить ли мне автомобиль? Особенно после сегодняшнего происшествия?

Инженер залпом выпил свою рюмку и задумался. Король незаметно сделал знак официанту, чтобы тот не наливал О’Брайену второй раз: Георгу еще не приходилось встречать ирландца, который не был бы алкоголиком.

– Видите ли, Ваше величество, все зависит от того, что вы хотите от вашего автомобиля, – он красноречиво повертел в руках рюмку и посмотрел на официанта, но тот словно окаменел. Ирландец кашлянул еще раз, но официант его опять не понял. И он продолжил. – Если просто спокойной и надежной езды, то вряд ли найдете лучше немецких машин. Хотя германская промышленность работает сейчас исключительно на военные цели и, по моим соображениям, она года через два выдохнется, точнее, ее ждет полный коллапс, тем не менее, автомобили фирмы Бенца пока остаются самыми надежными и удобными в эксплуатации. Видите ли, все дело в том, что у них появилось то, что называется технологией. А у нас каждый произведенный автомобиль – отдельное событие, хотя с инженерной точки зрения они мало чем уступят немецким. У немецких меньше комфорта, нежели у итальянских или французских. Они более просты и не так сильны, как английские. Но если бы я выбирал машину для себя, то, несмотря на весь свой патриотизм, взял бы немецкую.

– Вы родились в Северной Ирландии?

– Нет, я из Дублина.

– А что вы скажете об американских машинах?

– Прекрасные аппараты! И технические решения великолепные. Но я их терпеть не могу. Мне, знаете, как-то противно находиться в американской машине.

– Вот уж не ожидал! И почему же, позвольте спросить?

– Мой ответ, Ваше величество, не имеет никакого технического обоснования, мало того – в нем не будет даже логики. Да, этот молодой американец, основатель и хозяин фирмы «Форд мотор», конечно, очень неглуп. Он собирает автомобили по методу поточно-массового производства. Его автомобили хороши. Но это не относится к другим американским машинам, в первую очередь, к машинам для богатых. Скажу так: в основу дорогого американского автомобиля заложено такое качество, как наглость. Когда я сажусь, например, в паккард или кадилляк, мне так и слышится голос его создателя – разбогатевшего грабителя: «Я сделал его хорошим не для того, чтобы он был хорошим, а чтобы ты, О’Брайен, знал: я хочу тебе утереть нос и я утру!» Извините, Ваше величество – я иногда позволяю себе не совсем… парламентские выражения.

– Мы не в парламенте, – усмехнулся король. – Кроме того, О’Брайен, вам это только кажется. По крайней мере, я пока не слышал от вас ничего непарламентского. Даже сегодня, – улыбнулся Георг, а сам подумал: «Да он, оказывается, еще и философ. А может, скрытый социалист? Еще не хватало: личный инструктор короля – социалист!» Однако вслух произнес: – Но мы говорим о машинах для личной езды. А для официальных выездов?

– По-моему, ничего лучше роллс-ройса пока не придумано.

Король удовлетворенно кивнул: в гараже виндзорского дворца стояли шесть роллс-ройсов модели «Серебряный лебедь».

О’Брайен снова взялся за рюмку, посмотрел на бутылку, которую наготове держал официант. Король молчал, раздумывая, позволить инженеру еще выпить или нет. К счастью, в этот момент за окнами раздался звук мотора, во дворе остановился автомобиль. Король подошел к окну, которое одновременно служило выходом в сад. Он увидел, как из подъехавшей машины медленно выбирался министр финансов. «Наконец-то», – Георг ждал его доклада уже сутки. И через минуту дворецкий доложил:

– Его превосходительство сэр Дэвид Ллойд Джордж!

О’Брайен понял, что ужин окончен, и попросил разрешения уйти. Пожимая ему руку, король спросил:

– Надеюсь, завтра мы можем совершить еще одну тренировочную поездку?

– Если позволит погода, Ваше величество.

Ллойд Джордж положил перед королем всего один машинописный листок с текстом на веленевом бланке своего министерства с грифом: «Совершенно секретно. Только для чтения Его Величества Георга и министра финансов сэра Дэвида Ллойд Джорджа». Пробежав глазами короткое донесение, король задумался. Потом спросил.

– Можете сообщить подробности?

– Они печальны, милорд. Но больше для вашего кузена императора Николая.

– Что же?

– На обратном пути оба русских корабля были встречены отрядом германских субмарин. После короткого боя корабли были потоплены.

– Немцы взяли пленных?

– Нет, милорд. Никто из русских не спасся. Все погибли.

– Однако, господин министр! – удивился Георг. – Откуда немцы могли узнать, что именно в этом месте они встретят русские корабли. Понимаю, если бы на их пути оказалась одиночная немецкая подлодка или две. Тогда понятно, досадная случайность. Но целый отряд? Лорды адмиралтейства гарантировали абсолютную секретность операции. Абсолютную!

– Она и была обеспечена абсолютно, – сохраняя печальное выражение лица, ответил Ллойд Джордж.

– Вы уверены?… – король замолчал, пристально глядя в глаза министру финансов.

Ллойд Джордж выдержал взгляд монарха и ничего не сказал. Король отвел глаза в сторону.

– Что ж, полагаю, сэр Дэвид, нужно послать для кузена Ники две телеграммы соболезнования. Одну от меня и другую – от правительства.

– Они уже готовы, милорд. Осталось подписать, – и он положил перед королем тексты телеграмм.

Правительственную Георг завизировал сразу. Свою прочел внимательнее. «Дорогой Ники! Только что узнал об огромном несчастье – гибели твоих двух замечательных кораблей и мужественных моряков. Это большое горе не только для нас, монархов, которых связывают тесные родственные и государственные отношения, но и для наших стран-союзниц, для которых гибель столь славных, мощных современных кораблей – огромная военная потеря. Прими мои глубокие соболезнования». Подумав, король дописал: «Искренние слезы душат меня, несмотря на то, что задуманное прошло успешно и подвиг твоих героических экипажей внес огромный вклад в будущую победу над общим врагом. Уверен, надо поставить вопрос перед моим правительством об открытии памятника твоим героям в Лондоне или Ливерпуле».

– Вот так, – сказал король и придвинул лист к Ллойд Джорджу.

Тот прочел и покачал головой.

– Полагаю, слова об успешном выполнении задуманного несколько противоречат общему стилю траурной телеграммы. И требованиям секретности.

– Да, – тотчас согласился король, вычеркнул ненужные слова и поставил подпись:

«Всегда твой любящий брат Georg Rex».



5. БИЗНЕС ЕЛЬЦИНА



ЕЛЬЦИН ВСПОМНИЛ, что сказал Гольдман, но то было позже, а сначала он не мог отвести глаз молодой женщины потрясающей красоты. Ей было лет тридцать, не больше, она была укутана в полупрозрачную бело-розовую хламиду, вышитую золотой сканью. Приглядевшись, Ельцин без труда рассмотрел ее небольшую, но крепкую грудь, узкую талию и широкие бедра. «Ну, понимаешь, вона какая у них тут мода! Бюстгальтеры не носят! – обалдело осознавал русский президент. – Совсем обнаглели. Будто с порнушного журнала сошла».

Женщина заметила его взгляд и тут же подошла мягким, но решительным шагом. Бокал она взяла с собой.

– Здравствуйте, Борис Николаевич, – сказала она по-русски с едва заметным акцентом, ослепительно улыбаясь и протягивая ему руку. – Как идут ваши дела, как себя чувствуете?

– Ничего, – нисколько не удивившись, буркнул он. – А что, ты меня знаешь?

– Кто же вас не знает. И я знаю. А меня вы не хотите узнать поближе? – спросила красотка, чуть прищурив глаза.

– Нет, – ответил Ельцин. – Б…ство не входит в мои служебные обязанности.

Красотка расхохоталась.

– О, как это сильно и мужественно сказано! – она захлопала в ладошки. – Про вас говорят, что вы такой мужественный. Вы ведь джентльмен, правда? Так говорят о вас все дамы.

– Да, – хмуро подтвердил Ельцин и решил говорить ей «вы». Он огляделся, ощупал взглядом женщин вокруг и спросил:

– А где вы видите здесь дам? Я вижу только одну. Вот эту!

И, подойдя вплотную к красотке, нежно и оттяжкой хлопнул ее по упругой, словно волейбольный мяч, аппетитной попке.

Она даже и бровью не повела. Кровь ударила Ельцину в голову и звоном отозвалась в затылке. «До чего же хороша, чертовка! Что называется – бес в ребро… Нет, надо срочно выпить, иначе погиб», – решил он.

– А Хиллари[5]? – спросила чертовка. – Разве вы не считаете ее дамой?

– Сначала выпьешь со мной, потом скажу, – пообещал Ельцин. Он поманил левой трехпалой рукой официанта и приказал, нимало не заботясь о том, поймет он его или нет:

– Ну-ка гив[6] мне по-быстрому шампанского… Или, стой! У тебя какой-нибудь бабоукладчик есть? – и, усмехнувшись, искоса глянул на женщину.

Официант удивленно поднял брови.

– Как вы сказали, господин президент? – на сносном русском спросил халдей. – «Бабоуклядчик»? Это вино? Или что-то другое?

– Ну! Не понял, что ль? Ликер давай! Амаретту там или еще чего!

Красотка залилась низким бархатным смехом («У, гадина, до костей пробирает», – подумал Ельцин):

– Я всегда знала, что вы шутник, Борис Николаевич! На таких party[7] обычно ликеров не бывает, только шампанское, виски и по особому заказу водка или бренди. Я хочу шампанского.

«Щас получишь», – мстительно подумал Ельцин и приказал официанту:

– Шампанского! Но только «Советского», из Питера.

Тот задумался.

– Что – нету? – недовольно протянул Ельцин. – Да откуда же оно у вас тут найдется!.. Уже ничего советского в мире нет… – Он вздохнул, обращаясь к красотке. – Придется пить, какую дрянь нальют.

Официант сказал:

– Есть французское, есть калифорнийское, сэр.

– Ладно, малый, отбой, – передумал президент. – Тащи водки. Хотя нет: водку я пью только после трех часов. Ночи, по московскому, – уточнил он. – Неси шампанского. Вашего.

Тот принес два бокала.

Ельцин пришел на прием, уже будучи немного пьяным. В таком состоянии легкой эйфории, его так и тянуло что-нибудь отколоть, покуражиться над своими фактическими хозяевами, к которым он, как сам понимал, теперь прикован, как раб к галерной скамье.

– Ну, разве можно эту газированную ослиную мочу сравнить с «Советским шампанским»? – через некоторое время спросил он у официанта, осушив бокал одним глотком.

– Невозможно, сэр, – неожиданно согласился официант. – Но ведь вы сами, господин президент, уничтожили СССР, откуда теперь взяться «Советскому шампанскому»? – дерзко ответил он, глядя Ельцину в глаза.

Вообще-то официантам, работающим в Белом доме, запрещено вступать с гостями в контакт – только в случаях крайней необходимости или если прикажет начальство: большинство обслуги было агентами спецслужб. Этот официант уже два десятка лет числился в штате ФБР, считался опытным кадром. Он, по долгу службы и по внутреннему убеждению, ненавидел СССР, но уважал русских как достойных врагов. Они делали плохие автомобили и штаны, но производили замечательные самолеты, ракеты, станки, ядерные реакторы… Писали хорошие книги, сочиняли изумительную музыку. По части науки им тоже равных не было. Теперь людей, собственными руками разгромивших свою страну, уважать было не за что. И их президент в представлении официанта был просто мразью, не достойной не только уважения, но и внимания вообще. Ельцин почувствовал неприязнь белодомовского халдея и повернулся к нему спиной.

– Так что Хиллари? – спросила красотка, принимая бокал. – Вы ее тоже не считаете дамой?

– Комолая телка – вот кто она такая, – рубанул президент, нисколько не заботясь о том, что каждый его чих записывается. Впрочем, от него фэбээровцы и не такое слышали и потому только посмеивались, расшифровывая и переводя на английский его разговоры. – А бодливой корове, понимаешь…

– … Бог рог не дает! – договорила красотка.

– Ну! Моя давно наставила бы мне большие и ветвистые, если б я с этой Монькой Левинской в ванне не имел сексуального контакта, как не имел его мой друг Билл…

– За что пьем? – перебила она и подняла бокал вверх.

– Надо хоть познакомиться! – заметил Ельцин.

– С большим удовольствием! – она протянула руку. – Графиня Ксения Ксирис, она же княгиня Юсупова-Сумарокова-Эльстон-Романова[8].

Он осторожно пожал ее легкую, как пушинка, лапку.

– Можно называть меня Ксенией Павловной, – она слегка присела и прикоснулась своим бокалом к ельцинскому.

– Ельцин Борис Николаевич, – дурашливо в три погибели поклонился он.

– Как, тот самый? – подыграла Ксения.

– Нет. А ты?

– А я та самая. Внучатая племянница государя Николая Александровича, принадлежу Дому Романовых.

– И много вас? – спросил Ельцин. – Таких Романовых?

– Как считать, – ответила Ксирис. – Официально Дом Романовых насчитывает около трехсот человек. На самом деле больше. Князья Юрьевские тоже должны считаться Романовыми – это потомки от второго брака Государя Александра Второго с княгиней Ириной Долгорукой. Но Романовы их не признают своими.

Про Александра II Ельцин когда-то читал.

– Козел он был, твой Государь, и развратник, понимаешь, – возмутился Ельцин. – Ну как можно – в одной хате, хоть и в зимней[9], под одной крышей держать жену и полюбовницу. И детей от обеих. Какой вы пример показывали трудовому народу! И еще хотели, чтоб народ вас полюбил в семнадцатом году. Я вот всю жизнь только с одной Зойкой! А в наших сибирских краях такие бабы, понимаешь! Ух, едрена вошь!

– Это ваша любовница?

– Нет. Супружница.

Ксирис широко раскрыла глаза.

– Так ведь вашу жену зовут Наиной! Забыли? – хихикнула она.

– Тут забудешь, – проворчал Ельцин. – Зойка – ее настоящее имя. А ей не нравится. Стала называть себя Наинкой. Теперь только на эту кличку отзывается.

– Ах, вот как! Только странно, почему она такое выбрала? – удивилась Ксирис. – Наина у Пушкина в «Руслане и Людмиле» – старая злая колдунья… А, впрочем, не важно. И вы ни разу не изменили Наине Иосифовне?

– Ни разу! – и в подтверждение своих слов Ельцин с размаху хлопнул бокал об пол.

На звон несколько гостей оглянулись в сторону русского президента и снова отвернулись. Президент Клинтон только усмехнулся: «Boriss – русская широкая душа», – сказал он греческому послу Микису Ставракису. Клинтон как раз убеждал посла, чтобы Греция надавила на греческое правительство Кипра и заставила его не покупать у русских их знаменитые зенитно-ракетные комплексы С-300, которые наводили ужас на летчиков НАТО. От этих зениток вертикального взлета не было спасения даже знаменитой «невидимке» – истребителю-штурмовику F-117а. У русских тоже есть свой «стеллс», еще покруче, но С-300 и своих «невидимок» сбивает на учениях, словно мух.

Ставракис покосился на Ельцина и ничего не сказал.

– Необходимо разъяснить вашим соседям и союзникам, – втолковывал Клинтон, – у кого они собрались покупать С-300. Их делают пьяные русские рабочие. А если президент Ельцин продаст президенту Макариосу такие зенитки, которые без водки работать не смогут? Где Макариос возьмет столько водки? – он хохотнул.



Посол выдержал небольшую паузу.



– Это шутка? – невозмутимо спросил он.

– Нет, – отпарировал Клинтон. – Это не шутка. Мистер Ставракис, вы, безусловно, лучше меня понимаете, что под влиянием русских Кипр может превратиться во вторую Кубу – у вас под боком. Русские туда влезут. Ведь для обслуживания С-300 понадобятся специалисты, потом проблемы эксплуатации, запасных частей, ремонта, обучения персонала. Это таит колоссальную опасность для всей Европы, но, прежде всего – для Греции. Русские будут держать под прицелом самых важных наших союзников по НАТО – вас, Турцию, весь Ближний Восток, Северную Африку. Кто может поручиться, что русские не поставят на Кипр наступательное вооружение, например, ракету «москит», которую наши эксперты прозвали «убийцей авианосцев»? И что Макариос не перепродаст часть С-300 или «москитов» Милошевичу? Очень даже реально. Я знаю, Ельцин согласен дать оружие в кредит кому угодно.

Грек молчал.

– И тогда, – закончил свою мысль Клинтон, – русские будут контролировать Босфор и Дарданеллы. Сбудется тысячелетняя бредовая и крайне опасная идея русских националистов. Потом – Стамбул, освобождение Святой Софии… Потом падет Белград, за ним – Афины, и посыплются костяшки, как в домино. Стоит им только начать. И от Кипра тоже ничего не останется. И от Греции. Будет один сплошной ГУЛАГ. Понимаете, друг мой?

Клинтон говорил вещи очевидные, и Ставракис все понимал. Но, как грек, он ненавидел своего ближайшего соседа по НАТО – Турцию. Эта ненависть у греков была наследственной и передавалась из поколения в поколение уже пятьсот лет. А в настоящую минуту на лужайке Белого дома Ставракис еще больше ненавидел Америку, подмявшую под себя всю планету. И наконец, больше всех на свете он ненавидел этого долговязого наглого саксофониста Клинтона, который распоряжается целыми странами и народами, словно коровами у себя на ферме, а в святая святых Америки – в Белом доме – занимается оральным сексом со смазливой еврейкой, о чем потом злорадно судачит вся планета[10]. «Ковбой, – подумал Ставракис, – коровий мальчик – куда уж дальше».

– Я недостаточно ясно высказываюсь? – спросил его Клинтон.

– Нет, не в том дело, – ответил Ставракис, – яснее некуда. Вы всерьез полагаете, что сегодняшняя Россия способна превратить Кипр во вторую Кубу? По-моему, все там очень изменилось. Они предают своих союзников, торгуют своими шпионами, отдают территории. Какой опасности можно ожидать от такой страны – она гниет заживо.

Клинтон от души расхохотался.

– Конечно, конечно, вы правы, мистер Ставракис, – отсмеявшись, заявил Клинтон. – Президент Борис – наш друг. Он скорее отрубит себе два пальца и на правой руке в дополнение к левой, нежели решится нас чем-либо огорчить. Но кто придет после него? Может прийти Зюганов. Обратите внимание на жесткую закономерность, с которой в России меняются правители. Все зависит от наличия или отсутствия волос на голове претендента. Лысые и волосатые там сменяют друг друга с неумолимой закономерностью. Александр III был лысым или почти лысым, Николай II – волосатым. Ленин – лысый, Сталин – волосатый. Хрущев – лысый, Брежнев – волосатый. Андропова можно не считать, он и не правил почти, как и Черненко, но оба они подтверждают закономерность. Дальше: Горбачев – лысый, Ельцин – волосатый. А ведь Зюганов лысый!

– Будем надеяться, что такое чередование – просто шутка природы, – усмехнулся Ставракис.

– Да, будем надеяться, – согласился Клинтон. – Но мы не допустим, чтобы Россия предавалась иллюзиям о возврате своей мощи. Поэтому придется нам самим подыскивать для нее следующего лысого или лысеющего президента… – Клинтон тяжело вздохнул, оглянулся на Ельцина и увидел, что тот машет своей трехпалой клешней, зовет к себе:

– Ну что ты там, Билка, копаешься? Ступай сюда – что я тебе щас покажу!.. – крикнул он на всю лужайку.

Клинтон повернулся спиной к Ставракису, подозвал переводчика и, даже не кивнув послу, направился к Ельцину.

– Смотри, Билл! – Ельцин чуть не ткнул пальцем в грудь Ксирис. – Скажи, ты видел когда-нибудь такую?

– Такую еще нет, – засмеялся Клинтон и воровато оглянулся на Хиллари. – А что?

– Вот и я о том же. Она же совсем голая, даже без трусов.

– Голая? – удивился Клинтон. – Не вижу.

– Как ты ее вообще сюда пустил? Надо же смотреть! Чем твоя охрана занимается?

Ксирис ошарашено, во все глаза вытаращилась на Ельцина. Клинтон вежливо отвел взгляд.

– Нет, ты морду не отворачивай! – приказал Ельцин Клинтону. – Раз уж пустил ее сюда, то смотри, какие у тебя гости, – и, схватив Клинтона за подбородок, повернул его лицо снова к Ксирис.

– Boriss, я все хорошо вижу, – с легким раздражением ответил Клинтон. – У миссис Ксирис очень интересный и модный костюм. Он, наверное, ей очень идет. Хотя в таких вещах я понимаю мало, но, пользуясь моментом, отмечу, что мы находимся в столице мировой демократии, где каждый одевается, как хочет.

– А если я завтра к тебе тоже голый приду?

– Приходи, – разрешил Клинтон. – Только имей в виду, без галстука тебя мажордом не пустит.

– Ну, ты и жук, ну молодец! – Ельцин обнял Клинтона за плечи. – Видишь, Аксинья, он не дурак, шутки понимает. А то у нас в России говорят, что раз американец, то значит, тупой как сибирский валенок, и наглый, как верблюд.

Клинтон улыбнулся и ободряюще подмигнул Ксирис. А Ельцину сказал:

– Boriss, друг мой, говорят, что ты хочешь продать С-300 греческому Кипру. Прости за прямой вопрос, сколько обещал тебе заплатить Макариос? Ладно, можешь не говорить, понимаю: коммерческая тайна.

Ельцин некоторое время с пьяной ухмылкой смотрел на Клинтона.

– Ну! Ты уже и здесь унюхал? Ну, Блин Клинтон, даешь! С тобой ведь и в карты, наверное, нельзя садиться играть: обдуешь!

– Ты слишком высокого мнения обо мне, Boriss, – хохотнул Клинтон. – Мне еще учиться и учиться. Может, когда-нибудь оправдаю твои надежды. Так сколько дает Макариос?

– Т-с-с! Тихо! – Ельцин прижал палец к губам. – Государственный секрет. Никто не знает.

– Не хочешь говорить? – улыбался Клинтон. – Даже мне?

– Даже тебе.

– Правильно, Boriss. Нельзя раскрывать секреты своего государства, – согласился Клинтон. – Но здесь тайны уже нет. Я знаю: он дает тебе два миллионов зеленых за каждый комплекс – вдвое меньше, чем твои игрушки стоят на самом деле. А тебе нужна валюта.

– Да что тебе до Макара? – удивился Ельцин. – Хочет – пусть покупает. Ты что – хочешь предложить больше? Тебе тоже нужны мои С-300?

– Нужны, конечно. Я тоже хочу их у тебя купить. Я бы взял комплексов пятьсот-шестьсот – в десять раз больше, чем их сейчас установлено по всей планете, – ответил Клинтон.

– Так бери! Отдам хоть завтра!

– Мне завтра конгресс на них денег не даст, – вздохнул Клинтон. – Ничего не могу поделать… Boriss, я понимаю, ты хочешь сделать свой бизнес. Но не надо продавать С-300 Макариосу. Он нехороший человек. И тем более, Боже упаси тебя продавать их Милошевичу! Этот бывший коммунист начнет стрелять сначала по хорватам, потом по албанцам, потом по мне. Потом до тебя доберется. Вот и греческий посол, Ставракис, так же думает. Он мне только что сказал.

– А разве мои зенитки достанут до Вашингтона? – удивился Ельцин.

– Если Милошевичу очень захочется – достанут, – заверил его Клинтон. – Но я хочу тебе помочь и предложить тебе лучший бизнес. Можно заработать сразу шесть, а то и десять миллиардов. Притом без всякого риска, – добавил американский президент.

– Ну-ка, я послушаю.

– Видишь того парня? – Клинтон указал подбородком на толстяка в безукоризненном смокинге, лысого, с небольшими островками курчавых волос на черепе. В углу его мясистых, брезгливо изломанных губ торчала черная бразильская сигара.

– Ну! – подтвердил Ельцин.

– Это мистер Гольдман, он же лорд… лорд…

– Лорд Айшир, – уточнил сам толстяк, который в мгновение ока, словно НЛО, оказался рядом и слегка поклонился.

– Лорд Эшир… – продолжил Клинтон.

– Лорд Айшир, – снова уточнил толстяк, остановив на Ельцине внимательный взгляд своих круглых черных глаз.

– Да, конечно, – подтвердил Клинтон. – В общем, мистер… э-э… мистер лорд – вице-президент лондонского банка «Бэринг-бразерс». Он тебе все сейчас расскажет, как можно заработать шестьдесят миллиардов долларов – как это у вас в России говорят – шестьдесят лимонов, – засмеялся Клинтон.

– Арбузов, – буркнул Ельцин. – Не лимонов, а арбузов.

– Ну конечно, как же я мог забыть! – снова заржал Клинтон. – Короче, сейчас мистер Эшли…

– Айшир, – терпеливо поправил толстяк.

– … Мистер Мишер тебе все объяснит. А я пока не будут вам мешать, – сказал Клинтон и двинулся к Хиллари. Когда он поравнялся с Ксирис, та вопросительно посмотрела на него. Клинтон ответил ей утвердительным кивком и пошел дальше.



За все время своего президентства Клинтону удавалось добиться от Ельцина всего. Один только раз «друг Boriss» покочевряжился, когда США от имени НАТО поставили Милошевичу ультиматум: уходить из Боснии и Герцеговины немедленно и навсегда, иначе ракеты «томагавк» завтра же накроют Белград. Тогда президент разорванной на части Югославии Слободан Милошевич бросился в Москву, попытался упросить Ельцина стать посредником между сербами и хорватами с босняками. Взывал к идее славянского братства. «Железный Слобо» чуть не плакал и заявил Ельцину, что готов стать перед всей Россией на колени на Красной площади, только бы она спасла своих славянских братьев от геноцида. А то, что хорваты и босняки при самой открытой и сильной поддержке США устроили сербам стопроцентный геноцид, почище гитлеровского по отношению к евреям, не видели только безнадежно слепые или американцы.

Ельцин в этот же вечер сообщил телевидению, что теперь он сам решит проблему Балкан. Раз уж больше ни у кого не получается. И пригласил в Москву для переговоров лидера хорватов Туджмана и босняков – Изетбековича. Вождя боснийских сербов Караджича, которые из последних сил противостояли головорезам Туджмана и Изетбековича, он не назвал.

Приехал в указанное время только Милошевич. Туджман и Изетбекович откровенно поиздевались над миротворцем Ельциным, которого отныне уже во всем мире считали шутом. Кое-кто прибавлял: кровавым шутом.

Он тогда сильно обиделся – публичное оскорбление в планетарном масштабе его все-таки достало. И тут Милошевич воспользовался моментом: через Макариоса попросил зенитно-ракетный комплекс С-300.

Накануне нынешнего разговора на лужайке Белого дома Клинтон еще раз изучил справку по С-300. Страшное оружие. Оно поражает вообще любые воздушные цели, в том числе крылатые и даже баллистические межконтинентальные ракеты. Вертикально взлетающей ракете ЗРК С-300 вообще не нужно время на прицеливание. Русские оснастили ее фантастически мощной электроникой, и ракета ищет цель сама, не сбиваясь с пути и не отвлекаясь на ловушки. Летчик от любых других зениток может еще спастись, перейдя на бреющий полет – достаточно 156 метров от земли: во всем мире зенитки бьют снизу вверх. Но ракета С-300 обрушивается на цель, словно сокол на дичь, сверху! И летит со скоростью, в три раза превышающей скорость пули знаменитой американской винтовки М-16, то есть 3 километра в секунду. Аналогичная американская система М1М-104 или «пэтриот», в которую были вложены сотни миллиардов долларов американских налогоплательщиков, оказалась хуже во много раз. Ее надо наводить на цель, дальность действия ее на треть меньше, чем С-300, минимальная высота действия 600 метров, то есть на бреющем полете от нее можно спокойно уйти. Масса боезаряда у «пэтриота» в два раза меньше, чем у С-300, время развертывания 30 минут, а у русских – 5 минут. И, наконец, русские с одного комплекса С-300 могли выпускать сразу 12 ракет, а М1М-104 могла выпускать сразу только 8 «пэтриотов».

Операция «Решительная сила», как потом натовцы назовут свое бандитское нападение на Югославию, существовала пока только на бумаге, но Клинтон готовился к ней уже сейчас.

Аналитики ЦРУ абсолютно правы. Это русское оружие нельзя выпускать за пределы России.

Есть сведения, что они готовы выпустить еще более совершенную систему С-400, которая вот-вот начнет производиться в Петербурге. Если и эти ЗРК расползутся по земле, на американской политике авианосцев можно ставить крест. Да и военно-воздушные силы как род войск можно ликвидировать. Ведь даже какой-нибудь Мадагаскар развернет три-четыре С-400 и плевать будет на любые угрозы и требования Америки.

Самое радикальное и верное решение вопроса – заставить русских самих свернуть и производство ЗРК, и подготовку специалистов к ним.

Вскоре агентом ЦРУ будет убит на пороге собственной петербургской квартиры главный конструктор С-300 и С-400 Валентин Смирнов. Еще через пару лет выяснится, что Ельцин, а до него Горбачев настолько опутали Россию внешними долгами, большей частью которых распоряжались американские банкиры, что без разрешения США Россия и пикнуть не смеет об отправке С-300 куда-либо, а уж Милошевичу – и подавно. Впрочем, скоро в Петербурге безвозвратно будет развален «Северный завод», выпускавший удивительные зенитно-ракетные комплексы.



«Мистер лорд» смотрел на Ельцина и молчал. Ксения Ксирис подошла к президенту вплотную и прижалась к нему боком.

– Решила доконать меня, проказница? – спросил Ельцин, прищурив свои заплывшие глазки так, что их совсем не было видно.

Вместо ответа Ксирис проникновенно спросила русского президента:

– Борис Николаевич! Зачем вы взорвали дом Ипатьева, где расстреляли государя Николая Александровича с семьей? Ведь это была святыня. Там погибли мои родственники, святые великомученики. Вы когда-нибудь видели икону с изображением всего семейства? Могу показать, – и она показала Ельцину на свою грудь. Там в уютной и потрясающе глубокой ложбинке лежала маленькая иконка на цепочке. Похоже, она только что надела эту иконку. Пять минут назад Ельцин ее не видел.

Ельцин хмуро посмотрел на иконку, потом на Ксирис. Пьяная пелена стала спадать с его глаз.

– Ты, милая барышня, не знаешь, что такое указание Политбюро ЦК, – усмехнулся Ельцин.

Она держала в руке тот же бокал и слегка облизывала его края кончиком своего розового, как у котенка, языка.

– Я представляю себе, что такое указание Политбюро, – возразила она, – Партийное поручение – больше чем приказ, не так ли, Борис Николаевич? Ведь это серьезнее, чем приказ по начальству?

– Все-то ты знаешь, Аксинья! – крякнул Ельцин, отодвигаясь. – А ты что скажешь на это? – спросил он у толстяка. – Как тебя звать-то?

– Джекоб Гольдман, – сверкнул лысиной толстяк.

– Господин Гольдман не понимает по-русски, – сказала Ксирис.

– Совсем? – удивился Ельцин.

– Почти.

– Ну, так чего он хочет? – спросил президент.

– Он тоже ждет вашего ответа, – улыбнулась Ксения Ксирис.

– Тоже родственник императора?

– Шутить изволите, ваше превосходительство, – снова улыбнулась Ксирис, но на этот раз в уголках ее изогнутых губ скользнула тень брезгливости. – Разве может человек его племени быть родственником русского императора?

– А кто вас там разберет, – буркнул Ельцин. – У тебя же самой муж из этих… как тебя… Цацкис? Маргулис?

– Ксирис, – отпила глоток Ксения. – Ксирис – греческая фамилия. Мой муж – известный предприниматель. Вино и оливки. Между прочим, родственник болгарского царя Бориса. Православный.

– Борис Николаевич прав: среди евреев тоже немало православных, – неожиданно на чистом русском языке подал реплику Гольдман. – Вот покойный священник Александр Мень хотя бы к примеру.

– Это который пидарас? – поинтересовался Ельцин. – Ему еще другой пидор развалил башку топором.

Раскрывшиеся глаза Ксирис заняли половину ее прелестной мордочки и по величине стали приближаться к размеру ее груди. А Гольдман медленно стал краснеть и надуваться («Точь наш индюк в деревне Будки», – отметил Ельцин), лицо лорда приобрело коричнево-синюшный оттенок, как у первого и последнего президента СССР товарища Горбачева.

– Ну! – обратился к нему Ельцин. – Ты же говорил, что по-русски ни бум-бум!

– Он так не говорил, – возразила Ксения.

– Я так не говорил, – возразил Гольдман. – Это вы так решили заместо меня, господин президент или товарищ первый секретарь обкома, как я вас называл еще в 1976 году. Я работал тогда, как и вы, в Свердловске. Заместителем начальника областного управления торговли.

– Ах, вот оно что! То-то, понимаешь, мне твоя харизма знакома! – фыркнул Ельцин. – Эмигрант, значит. Отщепенец. Лорд Шушер.

– Айшир, – поправил Гольдман.

– Все равно. Как тебя по-русски звать-то?

– Яков Исидорович, – выдавил из себя лорд Айшир.

– Ну, так чего ты хочешь, Яша? – спросил Ельцин, ощутив внезапную скуку. Он поманил официанта. Тот приблизился с подносом, на котором стояли бокалы с виски, налитым на два пальца.

– Борис Николаевич, зачем же вы так отца Меня – неприлично… Разве у вас есть доказательства, что он был геем, то есть гомосексуалистом? – укоризненно спросила Ксирис.

– Это не есть с вас большой и хороший о’кей, – подтвердил лорд Айшир. – Совсем не о’кей, товарищ первый секретарь обкома! – убежденно повторил банкир.

Ельцин слил четыре стакана в один и проглотил залпом.

– Борис Николаевич, дама ждет ответа, – нежно напомнила ему Ксирис, чьи глаза снова приобрели обычный размер, и коснулась пальчиками его левой руки – того места, где вместо пальцев у него были белесые шрамы, покрытые пигментными пятнами.

– Как тебе ответить, красавица. Так… болтали про этого попа, – проговорил президент, чувствуя, как по жилам поползло долгожданное алкогольное тепло.

Но это был какой-то необычный виски, такую марку он еще не пробовал. Ожидаемой хмельной волны не последовало. Ельцина охватывало какое-то приятное оцепенение. Ему вдруг стало все нравиться. Он увидел всех гостей сразу одновременно и каждого в отдельности. Какая-то способность открылась в нем – видеть всех на лужайке одновременно и слышать одновременно всех и в то же время – каждого в отдельности. Он понял, что хорошо, оказывается, знает и английский, и немецкий и греческий языки и еврейский тоже. Хотя пять минут назад он знал только «гутен морген» и «гуд бай». Проспиртованный мозг Ельцина, тем не менее, дал сигнал: «Пьянеешь. Нельзя смешивать виски с шампанским». Но Ельцин отмахнулся: «Ну и что? Хорошо ведь. И ведь я не Ельцин вовсе. Я, наверное, Бог для них всех, я их всех слышу, вижу, понимаю. Я что хочу, то с ними и сделаю. Какие же все хорошие ребята – и Билл, и Яшка, и девка эта, Ксюшка, люблю я их всех!..»

Он покачнулся и прислонился к Ксирис. Она оказалась на удивление крепкой бабешкой и едва заметным, но сильным толчком локтя вернула Ельцина в вертикальное положение.

– Я о доме Ипатьева. И расстреле государя императора, – напомнила Ксирис.

– Андропов, – откашлялся Ельцин, – Андропов, памаш, тогда решил взорвать евонный дом… Он тогда уже плохо соображал. У него был кардиостимулятор.

Яков Исидорович, лорд Айшир, удивленно глянул на президента.

– Со стимулятором ходил Брежнев, а не Андропов, милый вы мой Борис Николаевич! – улыбнулась Ксения Ксирис.

– Да, правильно, – согласился Ельцин. – Со стимулятором ходил Брежнев, а решал все Андропов.

Взгляд Ксирис затуманился. Ельцин снова поманил пальцем официанта, у которого был такой странный виски с таким необычным вкусом. Но тут как черт из табакерки, откуда-то выскочил Коржаков.

– Хватит, Борис Николаевич, – шепнул он. – Нам скоро на самолет.

– Пошел вон в будку, пес! – ласково приказал Ельцин. – И не лезь под царскую руку – можешь без башки остаться!

Лицо Коржакова залилось краской. Он застыл на несколько секунд. За это время официант успел наполнить стакан президенту, а Ельцин – выпить. После чего у президента начисто отшибло память.

Он помнил только, как продолжал любезничать с Ксирис, как на прощанье щупал ее резиновые ягодицы, хотя Коржаков указывал ему на камеры слежения. Потом все смеялись остротам отошедшего от обиды Коржакова и внимательно слушали Гольдмана, говорившего что-то короткое, но очень важное; Ксения при этом кивала молча головой, а потом тоже говорила о чем-то страшно интересном и остро-таинственном. После чего Ельцин сказал: «Наше слово твердое, царское». И что еще? Ах, да: «Похороним царя-батюшку с почестями». Потом подошел какой-то длинный мужик в очках. Кажется, это был Клаус Кинкель, министр иностранных дел Германии. Ему Ельцин пообещал восстановить республику немцев Поволжья, а тем, кто не захочет жить в республике, построить дома в Питере и в Москве или в окрестностях обеих столиц. Построить компактно, чтобы каждая такая стройка стала отдельным населенным пунктом только для немцев, вроде Кукуевой слободы, которая существовала еще при Петре Первом. Ельцин ему все пообещал, пожал Кинкелю руку. Тот уже повернулся, чтобы отчалить, но Ельцин догнал его и снова несколько раз пожал колбаснику руку, повторяя: «Наше слово царское, верное». И еще что-то пообещал… Что? Ну?! Никак не вспомнить…



…Коржаков продолжал ему рассказывать о русском золоте, попавшем в ту или иную страну, но Ельцин уже его не слушал. Дремотное оцепенение овладело им, и он на несколько минут заснул с открытыми глазами. Потом вздрогнул, пришел в себя и спросил:

– А вот то, государственное золото? Которое в Англии?

– Горбачев говорил о нем с Тэтчер еще в девяносто первом, – ответил Коржаков. – Кажется, он хотел отдать или уже отдал его за ленд-лиз. Надо уточнить.

– Такую прорву рыжья за тушенку? – изумился Ельцин. – Не поверю. Наверное, захапал себе. Украл, можно сказать, у государства, чтобы бриллианты Райке оплачивать.

Коржаков подумал.

– Вообще-то говоря, Горбачева можно судить и посадить лет на десять. За превышение полномочий. Он не имел права в любом случае распоряжаться этим золотом самолично. Так что отправить его по этапу за это – проще простого.

– На кой черт он мне сейчас такой нужен? – проворчал Ельцин. – Дырявый мешок с дерьмом. Вот если бы эта информация попала ко мне в восемьдесят девятом или хотя бы в девяностом году… Тогда бы я сделал из него пиццу-хат[11]! Он бы у меня живо стал государственным преступником. Вором.

– Так и теперь не поздно, – сказал Коржаков.

– Поздно, – возразил Ельцин. – Только вонь пойдет на весь свет, всех зальет своим словесным поносом. А что эта Ксенька хотела?

– Ксирис? Сказала, что Романовы хотят вступить в наследство.

– Так пусть идут и вступают, – разрешил Ельцин.

Коржаков вздохнул.

– Давайте я вам еще чаю налью… Им нужны свидетельства о смерти царской семьи. И доказательства того, что их действительно расстреляли в доме Ипатьева.

Ельцин, как до него Горбачев, удивился.

– Зачем? Ведь расстреляли же! Есть документы, есть или еще совсем недавно были свидетели. Помню, был такой комендант дома Ипатьева… Юровский… как его? Яков.

– Янкель, – подсказал Коржаков.

– Врешь! – рассердился Ельцин. – Яков его звали, точно помню! Вы теперь всех, кто в царя стрелял, хотите сделать евреями. Ты что – антисемит? Так сразу и скажи! Я, может, тоже антисемит. Можешь от меня не таиться.

– Я не антисемит, – хохотнул Коржаков. – Но Юровский действительно был евреем. Правда, он потом лютеранство принял.

– Значит, уже не еврей! – заключил Ельцин. – Соображать же надо! Вон теперь Ленина, кровавого тирана и деспота, евреем делают… Ну, был дед у него по матери – Бланк. Православный человек. Дмитрий Федорович. Русский. Хотя родился в еврейской семье. К тому же, он был дедом Ленина! А бабка его была шведка! А еврейство передается по материнской линии. Так что твой Ленин по-еврейски получается швед. Потому что мать его, по еврейскому закону, получается шведка. А?!

Коржаков был потрясен точным знанием вопроса, которое продемонстрировал босс.

– В самом деле, – удивился Коржаков. – В голову не приходило. – Много чего тебе в голову не приходит… – проворчал президент. – Так что Якова Михайловича Юровского мы знаем – революционера, атеиста, бывшего лютеранина… Он Николашку и убивал.

– Вы так тогда и сказали.

– Кому?

– Ксеньке этой сказали и Гольдману.

– В самом деле? – удивился Ельцин. – Не помню. А почему я ничего не помню?

– Не знаю, Борис Николаевич. Может, вам, действительно, в виски какую-нибудь дрянь подмешали. Хотя невероятно – зачем?

– А чтоб сговорчивей был.

И он погрузился в тяжело-злобное молчание.

– Им что – мало свидетельств тех, кто расстреливал? – после небольшого раздумья спросил Ельцин.

– Мало, – подтвердил Коржаков. – Они не верят ни Юровскому, ни его подельникам.

– А кости? Их же нашел этот… ну помощник Щелокова. Имя у него… менделеевское. Ну – из таблицы Менделеева. Уран, что ли? Или Галлий?

– Гелий, – подсказал Коржаков. – Гелий Рябов. Да. Это он раскопал могилу.

– И разве кто-нибудь сомневается?

– У нас никто не сомневается. Почти никто, – уточнил Коржаков. – А за бугром, кстати, и среди Романовых тоже, сомневающихся хренова куча. Им нужны доказательства на уровне правительства.

– И что?

– И вы сказали: «Аксинья, для тебя я все правительство расстреляю, как депутатов в девяносто третьем, если оно не сделает мне доказательства».

– Ну, уж так и сказал! – недоверчиво протянул Ельцин.

– В общем, крепко пообещали.

Ельцин задумался.

– А что Гольдман? Ему чего надо было?

– Так ведь он заместитель управляющего банком, где лежит золото.

– А немец зачем приходил? – продолжал допытываться Ельцин. – Помню, он хотел куеву слободу для наших немцев построить.

– Кукуеву, – поправил Коржаков.

– Я и говорю – куеву! – отрезал Ельцин. – А больше ничего? Это Кинкель был? Да?

– Кинкель, – подтвердил Коржаков. – Его привел Гольдман и сказал…

– Заткнись! – оборвал его Ельцин. – Помню, что он сказал!..

Коржаков озадаченно умолк. Действительно ли у хозяина отшибает память или он притворяется? Разыгрывает его? А зачем?

Но Ельцин и в самом деле неожиданно почти все вспомнил. Страх и злость смыли муть с памяти. Да, бывшего министра иностранных дел Германии Клауса Кинкеля, который настолько люто ненавидит Россию, что и не пытается это скрывать, привел Гольдман. Точнее, поманил Кинкеля пальцем. И антисемит Кинкель прибежал козликом. И заявил, что правительство Германии является аффилированным совладельцем банка «Бэринг-брозерс-банк оф Лондон». И поэтому он вместе с Гольдманом, уважаемым в Германии предпринимателем, может дать гарантии Ельцину, что проценты от романовского золота – а это практически около четырех тонн дополнительно – будут обращены в пользу тех организаций или частных лиц, на которых укажет президент великой России. Но еще больше величию страны послужит всего один шаг, который весь мир ждет от России. Всего одно, в общем-то, пустяковое решение.

– Какое такое решение? – спросил Ельцин, пребывая в алкогольно-наркотической эйфории.

– Не продавать Кипру и тем более Милошевичу С-300. Вы получите больше от банка «Бэринг-бразерс», – нагло улыбнулся Кинкель.

– Балканы, значит, хотите захватить снова, – кивнул Ельцин. – Давно вас там не было! С сорок пятого года, с девятого мая… Сразу все хотите схавать, одним куском. Не подавитесь?

– Что вы, герр президент! Ни в коем случае, – успокоил его долговязый Кинкель. – Германия готова дополнительно выделить два миллиарда марок на строительство жилья для ваших военнослужащих, от которых мы, наконец, избавились.

– Два? – переспросил Ельцин.

– Два с половиной, – уточнил Кинкель. – Заказ на строительство мы разместим у тех фирм или частных предприятий, на которые укажете вы, герр резидент.

Герр президент подумал.

– Я еще пока русский президент, а не ваш резидент.

– Не важно, – нагло заверил Кинкель. – Не сегодня – так завтра будете.

– А ты что скажешь, Аксинья?

Ксирис отступила от Ельцина на шаг и заявила, пытаясь заглянуть в глубину его зрачков, залитых пьяной мутью.

– Соглашайтесь, Борис Николаевич, – сказала она. – Хорошее предложение. Хорошая сделка. Такую выпускать из рук нельзя – могут предложить другому.

– Ну что не сделаешь ради хорошенькой мордашки. Считай – сговорились. Но дойчмарки надо будет перевести на этой неделе.

– В Россию? – спросил Кинкель.

Ельцин задумался.

Он молчал. Кинкель и Гольдман внимательно ждали, что он скажет. Искорки эйфории приятно покалывали Ельцину головной мозг.

– Да не бойтесь, не в Югославию, не Милошевичу! – захохотал он.

– А мы и не боимся, – спокойно ответил Гольдман.

– То-то! Потом скажу…



Посидев в кресле еще полчаса, Ельцин приказал Коржакову:

– Вези домой.

Тяжело поднялся с кресла и, пошатываясь, побрел к двери. Он был совершенно без сил.



До операции «Решительная сила», в ходе которой самолеты Германии, Англии и США при молчаливом участии Ельцина уничтожили сотни тысяч мирных сербов и албанцев, разрушили десятки тысяч жилых домов, школ, больниц, родильных домов, вывели из строя энергосистему Сербии, разбомбили ее химические заводы и отравили Дунай, оставалось меньше двух лет.

Погибающие сербы, у которых не осталось в этом мире никаких надежд на спасение, кроме как на Россию, вновь попросят С-300. На что премьер Черномырдин скажет:

– Что-о-о? Еще чего! Сегодня им С-300 подавай! А завтра еще что потребуют!.. Пусть и не мечтают. Обойдутся.

Так правители «демократической» России станут соучастниками кровавого преступления, совершенного международной террористической организацией под названием НАТО, переплюнувшей злодеяния гитлеровских СС.



6. ГЛАС ВОПИЮЩЕГО



Его Императорскому Величеству

от В. Кн. Александра Михайловича

25 декабря 1916-4 февраля 1917 гг. [12]



Дорогой Ники!

Тебе угодно было, 22-го декабря, дать мне высказать мое мнение по известному вопросу, и попутно пришлось затронуть почти все вопросы, которые волнуют нас; я просил разрешения говорить как на духу, и Ты дал мне его.

Я считаю, что, после всего мною сказанного, я обязан говорить дальше: – Ты невольно мог подумать, слушая меня: ему легко говорить, а каково мне, который должен разбираться в существующем хаосе и принимать те или другие меры и решения, подсказываемые мне с разных сторон. – Ты должен понимать, что я, как и все болящие душой за все происходящее, часто задавал себе вопрос: что бы я сделал на Твоем месте; и вот я хочу Тебе передать то, что мне подсказывает душа, которая, я убежден, говорит верно.

Мы переживаем самый опасный момент в истории России: вопрос стоит, быть ли России великим государством, свободным и способным самостоятельно развиваться и рости[13], или подчиниться германскому безбожному кулаку, – все это чувствуют: кто разумом, кто сердцем, кто душою, и вот причина, почему все, за исключением трусов и врагов своей родины, отдают свои жизни и все достояние для достижения этой цели. – [14] И вот, в это святое время, когда мы все, так сказать, держим испытание на звание человека, в его высшем понимании, как христианина, какие то силы внутри России ведут Тебя и, следовательно, Россию к неминуемой гибели. – Я говорю: Тебя и Россию, вполне сознательно, так как Россия без царя существовать не может, но нужно помнить, что царь один править таким государством, как Россия, не может: это надо раз навсегда себе усвоить и, следовательно, существование министерства с одной головой и палат совершенно необходимо; я говорю: палат, потому что существующие механизмы далеко несовершенны и не ответственны, а они должны быть таковыми и нести перед народом всю тяжесть ответственности; немыслимо существующее положение, когда вся ответственность лежит на Тебе и на Тебе одном. Чего хочет народ и общество? Очень немногого – власть (я не говорю избитые, ничего незначащие слова: твердую или крепкую власть, потому что слабая власть это не власть) разумную, идущую на встречу нуждам народным, и возможность жить свободно и давать жить свободно другим. Разумная власть должна состоять из лиц первым делом чистых, либеральных и преданных монархическому принципу, отнюдь не правых или, что еще хуже, крайне правых, так как для этой категории лиц, понятие о власти заключается: «править при помощи полиции, не давать свободного развития общественным силам и давать волю нашему никуда негодному, в большинстве случаев, духовенству».

Председателем совета министров должно быть лицо, которому Ты вполне доверяешь; он выбирает себе и ответствен за всех других министров, все они вместе должны составлять одну голову, один разум и одну волю, и каждый по своей специальности проводит общую политику, а не свою, как это мы видим теперь; ни один министр не имеет права высказывать Тебе свои взгляды на общую политику, – он является докладчиком по своей узкой специальности; если же Ты хочешь услышать их мнение по общим вопросам, то таковое они могут высказывать только в совете министров, под Твоим личным председательством; при министерстве объединенном трудно ожидать, чтобы Ты услышал противоречия в их мнениях, но оттенки, в связи с делом порученным каждому из них, конечно, могут быть, и необходимо, чтобы Ты их слышал. Я принципиально против, так называемого, ответственного министерства, т. е. ответственного перед думой; этого допускать не следует, надо помнить, что парламентская жизнь у нас в самом зародыше, – при самых лучших намерениях тщеславие, желание власти и почета, будут играть не последнюю роль, и, главное, при непонимании парламентского строя, личной зависти и проч. человеческих недостатках министры будут меняться даже чаще чем теперь, хотя это и трудно. Как председатель, так и все министры должны быть выбраны из числа лиц, пользующихся доверием страны и деятельность которых общеизвестна (конечно не исключаются и члены думы). Такое министерство встретит общее сочувствие всех благомыслящих кругов; оно должно представить Тебе подробную программу тех мер, которые должны проводиться в связи с главной задачей момента, т. е. победы над германцами, и включить те реформы, которые могут проводиться попутно, без вреда для главной цели, и которых ждет страна. Программа эта, после одобрения Тобой, должна быть представлена думе и государственному совету, которые, вне сомнения, ее одобрят и дадут полную свою поддержку, без которой работа правительства невозможна; затем, опираясь на одобрение палат и став твердой ногой, и чувствуя за собой поддержку страны, всякие попытки со стороны левых элементов должны быть подавляемы, с чем, я не сомневаюсь, справится сама дума; если же нет, то дума должна быть распущена, и такой роспуск думы будет страной приветствоваться.

Главное условие, чтобы раз установленная программа ни в коем случае не менялась, и правительство должно быть уверено, что никакие побочные влияния на Тебя повлиять не могут, и что Ты всей своей неограниченной властью будешь свое же правительство поддерживать. Теперь замечается как раз обратное: – ни один министр не может отвечать за следующий день, все разрознены; министрами назначаются люди со стороны, которые никаким доверием не пользуются и, вероятно, сами удивляются, что попадают в министры, но так как людей честных вообще мало, то у них не хватает смелости сознаться перед Тобой, что они не способны занимать посты, на которые назначаются, и что их назначение для общего дела приносит только вред, их поступки граничат с преступлением.



1 Января 1917 г.

– Первую часть письма писал в вагоне по пути в Киев, – до сегодняшнего дня был так занят, что не было свободной минуты. Состоявшиеся с тех пор назначения, показывают, что Ты окончательно решил вести внутреннюю политику, идущую в полный разрез с желаниями всех Твоих верноподданных; эта политика только на руку левым элементам, для которых положение «чем хуже, тем лучше», составляет главную задачу; так как недовольство растет, начинает пошатываться даже монархический принцип, и отстаивающие идею, что Россия без царя существовать не может, не имеют почвы под ногами, так как факты развала и произвола налицо; продолжаться так долго такое положение не может; опять повторяю: нельзя править страной не прислушиваясь к голосу народному, не идя навстречу его нуждам, не считая его способным иметь собственное мнение, не желая признавать, что народ свои нужды сам понимает. Сколько ни думал, не могу понять с чем Ты и Твои советники борются, чего добиваются. Я имел два продолжительных разговора с Протопоповым[15]: он все время говорил о крепкой власти, о недопустимости уступок общественному мнению, о том, что земский и городской союзы, а также военнопромышленные комитеты суть организации революционные; если бы его слова отвечали истине, то спасения нет, но, к счастью, это не так, и конечно, нельзя отрицать, что в этих организациях существуют левые, но ведь масса не революционна, – и вот мерами запрещений, разных стеснений и подозрений искусственно толкают нетвердых в своих убеждениях людей в лагерь левых.

Можно подумать, что какая то невидимая рука направляет всю политику так, чтобы победа стала немыслима. Тот же Протопопов мне говорил, что можно опереться на промышленные круги, на капитал; какая ошибка! Во первых он забывает, что почти весь капитал находится в руках иностранцев и евреев, для которых крушение монархии желательно, – тогда не будет препятствии для их хищнических аппетитов, а затем наше купечество ведь не то, что было прежде; достаточно вспомнить 1905 год.

Когда подумаешь, что Ты несколькими словами и росчерком пера мог бы все успокоить, дать стране то, чего она жаждет, т. е. правительство доверия и широкую свободу общественным силам, при строгом контроле, конечно, что Дума как один человек пошла бы за таким правительством, что произошел бы громадный подъем всех сил народных, а, следовательно, и несомненная победа, то становится невыносимо больно, что нет людей, которым бы Ты доверял, но людям, понимающим положение, а не таким, которые только подлаживаются под что-то непонятное.



– 25 января:

Как видишь прошел месяц, а письмо мое я еще не послал, все надеялся, что Ты пойдешь по пути, который Тебе указывают люди верные Тебе и любящие Россию не за страх, а за совесть. Но события показывают, что Твои советники продолжают вести Россию и Тебя к верной гибели; при таких условиях молчать является преступным перед Богом, Тобой и Россией.

Недовольство ростет с большой быстротой и чем дальше, тем шире становится пропасть между Тобой и Твоим народом. – Когда я говорю: народом, я понимаю в смысле тех, которые понимают нужды народные, а не тех, которые представляют из себя стадо, которое пойдет за человеком с умеющим увлечь толпу. Между тем народ Тебя любит и глубоко верит в достижимость полной победы и внутреннего устроения без всяких потрясений, но при условии существования правительства, состоящего из лиц чистых и пользующихся доверием страны; без этого нет надежды на спасение Престола и, следовательно, Родины.

Посмотри, что делается в союзных нам странах: править государствами призваны самые способные люди, без различия их убеждений; ведь все сознают, что в минуту, когда решается судьба мира, когда от победоносного окончания войны той или другой стороны, зависит самое свободное существование целых государств, что в такую минуту нет места ни личным симпатиям, ни интересам тех или других партий, есть одно, – призыв всех наиболее способных людей к делу спасения родины, именно: к спасению родины; вопрос ведь в самом бытии России, как великой могущественной державы. Ведь никогда в истории Российского государства не было более благоприятных политических условий: с нами наш бывший исконный враг Англия, недавний – Япония и все другие государства, которые видят и чувствуют всю силу нашу и в то же время присутствуют при совершенно необъяснимом явлении, нашем полном внутреннем нестроении, которое с каждым днем ухудшается, и видят, что не лучшие, а худшие силы правят Россией в такой момент, когда ошибки сделанные сегодня, отразятся на всей истории нашей, и они невольно начинают в нас сомневаться: они видят, что Россия собственных своих интересов и задач не сознает, т. е. скорее не Россия, а те, которые ею правят.



Такое положение продолжаться не может. Ты, вероятно, читал обращение к Тебе новгородского дворянства; ведь так можно говорить только тогда, когда глубоко сознаешь ту пропасть, на краю которой мы стоим, и уверяю Тебя, что все Тебе истинно верные люди именно так и думают. Приходишь в полное отчаяние, что Ты не хочешь внять голосам тех, которые знают, в каком положении находится Россия, и советуют принять меры, которые должны вывести нас из хаоса, в котором мы все сегодня находимся.

Ты, вероятно, думаешь, что те меры, которые принимает правительство, выведут Россию на светлый путь, на путь победы и полного возрождения, и считаешь, что мы все, которые держимся обратного мнения, заблуждаемся, но ведь для проверки оглянись назад и сравни положение России в начале войны и сегодня, – неужели это сравнение не может убедить Тебя, на чьей стороне правда? В заключение скажу, что как это ни странно, но правительство есть сегодня тот орган, который подготовляет революцию; народ ее не хочет, но правительство употребляет все возможные меры, чтобы сделать как можно больше недовольных, и вполне в этом успевает. Мы присутствуем при небывалом зрелище революции сверху, а не снизу.

Твой верный

(подпись).



7. ОТЪЕЗД ИЗ ЦАРСКОГО СЕЛА



МИНИСТР иностранных дел Терещенко растерянно держал в руках телеграмму, которую ему вручил посол Великобритании лорд Бьюкенен. Он прочел текст еще раз, медленно осознавая смысл документа, пришедшего из Лондона и подписанного главой форин-офиса лордом Бальфуром.



«Петроград. Посольство Соединенного Королевства, лорду Бьюкенену. Необходимо срочно довести до сведения соответствующих полномочных лиц российского Временного правительства информацию о том, что Его Королевское Величество Георг V и Королевское правительство больше не настаивают на переезде в Великобританию дезавуированного российского императора Николая и его семьи. Бальфур».



– Что это значит? – изумленно уставился на посла Терещенко. – Я, как и его превосходительство лорд Бальфур, тоже являюсь министром иностранных дел и обязан понимать язык дипломатии. Надеюсь, что в определенной степени понимаю. Но… может быть, текст носит… э-э-э… конспирологический характер, и я должен толковать его как-то по-иному?

Лорд Бьюкенен отвечал, что текст надо понимать буквально, не пытаясь искать в нем иной смысл. Путь в Англию Романовым закрыт. Их там не примут.

– Некоторые видные представители наших вигов[16], – добавил Бьюкенен, – считают даже, что переезд Романовых в Англию возбудит общественное мнение и даже может вызвать народные волнения, особенно, среди рабочих. У нас, к сожалению, многие знают и помнят ваше 9 января 1905 года и тоже именуют этот прискорбный эксцесс «Кровавым воскресеньем». Пресса пишет, что приезд Романовых нанесет большой вред интересам Великобритании. Но и некоторые влиятельные лидеры тори[17] тоже высказываются против приезда Романовых: Россия оставила нас один на один с немцами. И виноват в этом бывший царь, вина его непростительна, потому что теперь подданных Ее Величества погибнет больше, чем правительство рассчитывало поначалу.

– Ваше превосходительство! Как вы можете такое утверждать? Никто вас еще не оставлял немцам! По крайней мере, на сегодняшний день, – с нескрываемой обидой возразил Терещенко. – И не собирается. Мало того, скажу вам по секрету: мы готовимся к решительному наступлению по всей линии фронта, и это произойдет раньше, чем вы можете ожидать. Но куда же теперь деваться Романовым? А дети? А цесаревич Алексей? Это же смертельно больной ребенок, он может скончаться в любой час, в любую минуту!

Бьюкенен, как и положено дипломату, промолчал, улыбаясь приветливо, добродушно и даже несколько сочувственно.

В последнее время ему уже не в первый раз приходилось вгонять высокопоставленных собеседников в настоящий английский шокинг (с некоторыми местными особенностями). На исходе прошлого года накануне Рождества он неожиданно потребовал срочную аудиенцию у царя. И, даже не потрудившись облечь свои слова в дипломатическую упаковку, тем более в отношении равноправного военного союзника, посол открытым текстом заявил императору: Николай II должен немедленно и решительно изменить государственное устройство России.

Николай застыл как соляной столб. «Состояние грогги. Ничего не понимает, – удовлетворенно отметил Бьюкенен. – Это его бородатый father[18] мог самоуверенно заявлять, что Европа должна ждать, пока русский царь ловит рыбу! Да, джентльменом Александр III никогда не был. А вот сын не способен быть не джентльменом…»

– Вы должны, Ваше величество, вернуть к себе доверие вашего народа. И немедленно. Времени у вас очень мало. Можно сказать, его совсем у вас нет. Никто не даст вам гарантий, что вы продержитесь на престоле дольше года, – уточнил Бьюкенен.

Николай не поверил своим ушам. «Что такое? Сон? Если да, то довольно глупый…»

– Вы… Вы, господин посол… – попытался спросить император. – Вы… что же – поучаете меня?

– Отнюдь нет, Ваше величество, – слегка поклонился Бьюкенен. – Понимаю, что подобные советы и высказывания от лица, находящегося в моем статусе, воспринимаются несколько странно. Точнее, непривычно. Моя задача очень скромная: проинформировать вас, как в действительности обстоят дела во вверенной вам Господом великой Империи. Правительство Его Величества полагает, что российские государственные лица не обо всем докладывают вам всей правды – по разным причинам. И считает необходимым напомнить, что Господне доверие и людское терпение не могут быть бесконечными…

– Какова наглость!.. – прошептал Николай по-русски.

– Простите, Ваше величество? – поднял брови Бьюкенен.

– Ничего, ничего… Продолжайте, – сухо произнес Николай.

– И только исключительно чувство бесконечной дружбы к вашей великой стране и, разумеется, к вам лично, заставляет меня несколько перейти границы посольских полномочий и сказать вам то, что следовало сообщить еще несколько лет назад. Повторяю, дом горит, огонь добрался до крыши. Водой его уже не залить – нужно разбирать здание по бревнам и потом строить заново. То есть, я хочу сказать, что нужно полностью, радикально менять государственное устройство! Я не могу взять на себя смелость давать какие-либо конкретные инструкции или хотя бы рекомендации, но убежден, что единственно спасительным вариантом для вас мог бы быть пример Великобритании – единственной на планете империи, где трехсотлетний опыт гармонического сочетания монархии и представительной власти может послужить плодотворным примером для других стран. Я имею в виду, конечно, цивилизованные страны. Многие в моей стране полагают, что Россия вполне могла бы стать таковой.

Николай слушал посла, крепко сжав губы. Левое веко у него мелко дергалось, но он больше ничем не выдавал своих чувств. Переживал он обиду и возмущение оттого, что и этот взялся его поучать. Но даже и близко в его голову не пришло спросить себя, отчего посол чужой державы разговаривает с российским императором, как с каким-то негритянским племенным вождем. Если бы государственные дела действительно были у Николая на первом месте в жизни, как и должно быть у нормального главы государства, он бы сразу понял, что Англия, а, скорее всего, и вся Антанта устами Бьюкенена только что поставила ему ультиматум. Нет, не ультиматум. Ему только что был зачитан смертный приговор, который не может быть никогда и нигде обжалован. Он сообразил все это гораздо позже, уже после отречения, вспомнив эту унизительную беседу. Но, пытаясь доискаться до причин катастрофы, царь никогда не будет искать их в себе[19]. Два ответа у него были на все: «Такова Божья воля» и «Мне просто не повезло – судьба не послала мне своего кардинала Ришелье».

И в том и другом случае Николай был неискренен даже по отношению к самому себе: судьба посылала ему, по крайней мере, трех ярких и способных людей: Бунге, Витте и Столыпина. Однако он распорядился их службой на редкость бездарно.

Нынче Николая разозлил лишь тон, который позволил себе Бьюкенен. Но уже через пять минут император решил, что Бьюкенену в тот момент просто изменило его британское воспитание. Или же англичанин простудился.

Более двух десятков лет Николай находился на троне, но так и не смог избавиться от почти постоянного, тщательно скрываемого внутреннего страха, словно гимназист, не выучивший урок. Но в то же время не терял надежды, что учитель завтра не вызовет его к доске. Государственными делами заниматься он не любил и не хотел. И потому он никогда так и не узнал и даже не подозревал, разумеется, что в правительстве Георга V, его милого кузена Джорджи, с 1905 года постоянно и квалифицированно отслеживали динамику государственного кризиса в России – его пики, падения и периоды стабилизации – и только ждали наиболее удобного момента, чтобы запустить механизм государственного переворота.

В Лондоне хорошо видели и понимали, что к концу 1916 года кризис власти и управления в России будет обостряться по катастрофической экспоненте. Англичане сделали правильный вывод: в самое ближайшее время – через шесть-восемь месяцев, максимум через десять – произойдет одно из величайших мировых событий: завершится история Российской империи. Падение династии Романовых неизбежно. После чего начнется необратимый распад громадного государства, что гарантирует противнику, странам Тройственного союза, триумфальную победу на Востоке, которая автоматически обеспечит им такую же победу на Западе. Разгром Антанты станет вопросом дней, в лучшем случае – недель. Без России, без ее огромных и дешевых человеческих ресурсов ни Англия, ни Франция, ни все ее союзники, начиная с Северо-Американских Штатов, воевать не способны. Терять Россию нельзя при любых обстоятельствах – это был вопрос жизни или смерти половины цивилизованного мира.

Поэтому на Даунинг-стрит, дом № 10, где на служебной квартире живет премьер-министр Великобритании, еще в пятнадцатом году был предусмотрительно разработан план «встречного пожара». В нем были прописаны две задачи сугубо технологического свойства. Первая – «отчуждение русского императора от реальной власти», то есть самое обычное свержение. Вторая – формирование в России правительства «войны до победного конца». Новое правительство подтвердит верность русских союзническому долгу и готовность и дальше заваливать немцев и австрийцев миллионами русских трупов, до тех пор пока не Германия и ее союзники, погребенные под ними, не задохнутся. Так что визит и советы Бьюкенена были предупреждением от партнеров, сидящих с Николаем в одной лодке в открытом океане и терпящих голод: сообщаем честно, что завтра придется тебя съесть. Так сложилось. Намеченная к съедению жертва все слышит, звуки речи воспринимает, но понять что-либо пока не в состоянии.

– «Вернуть доверие русского народа!» – повторил Николай. – А вам не кажется, милорд, что сначала русский народ должен заслужить мое доверие?

Бьюкенен ответил ему улыбкой авгура:

– Вы, безусловно, правы: желательно и то, и другое вместе. Но делать придется то, что еще возможно сделать. И не завтра, а уже сегодня. Потому что завтра будет поздно. И нехорошо, – заявил англичанин. И добавил по-русски: – Da-da, nje karasho!

Это были немногие русские слова, которые лорд Бьюкенен знал и выговаривал с безупречным произношением. Он был из числа тех редких иностранцев, которые были удостоены звания почетного гражданина Петербурга. Но не считал необходимым знать язык туземцев. Зачем? Обходятся же в разных концах планеты полноценные подданные Соединенного Королевства без знания хинди или бенгали, пушту или африкаанса. Вон даже австралийские аборигены так же, как в свое время американские индейцы, заговорили на языке хозяина, а не наоборот. Русские не могут быть исключением. Скоро и они сменят хозяина, и законы для них будут писать в столице самой могучей империи планеты – в Лондоне.



Николай ничего не предпринял по тем императивным советам Бьюкенена. И теперь сидел под арестом в собственном дворце. А Бьюкенен был награжден одним из высших орденов Британии – орденом Бани.

Теперь обязанности его усложнились. Он контролировал почти каждый шаг демократического Временного правительства, состоящего полностью из приверженцев войны до победного конца. Посол, как и его коллеги в форин-офисе, да и сам Ллойд Джордж, ставший премьером, ни на минуту не сомневался, что это правительство России дойдет до конца – до своего собственного уж точно.

Ждать недолго. Поэтому надо спешить, чтобы заставить русских гарантированно и в полном объеме обеспечить театр военных действий поставками пушечного мяса.

– Франция Романова не примет, – угрюмо продолжал размышлять вслух Терещенко. – Не поможет и тень его отца – Александра Третьего, к которому французы, как ни странно, испытывали не только уважение, но и восторг. А вот любовь к Николаю у Франции просыпалась только тогда, когда он посылал русские полки на Западный фронт – на гарантированный убой. И ничего, что Россия, ее армия, испытывает острую нехватку личного состава. Есть вещи поважнее – нашему союзнику, вернее, союзнице, страшно! Немец ее испугал, воевать она с ним боится… Ехать царю в Германию или Австрию? Тоже исключено. Это плен, самый настоящий, военный. По-другому положение бывшего русского императора и его семьи определить будет невозможно. Да и вряд ли Романовы сами согласятся сделать столь замечательный подарок тем, в том числе и моему предшественнику на посту министра иностранных дел гражданину Милюкову, кто объявил царя и царицу изменниками, а персонально Александру Федоровну – личной шпионкой кайзера. Вы, конечно, знаете, что наши идиоты из Государственной Думы даже комиссию создали для поиска и извлечения из земли шпионского телефонного кабеля, проложенного от Царского Села – из кабинета царя в Александровском дворце до Берлина – прямо в кабинет кайзера Вильгельма! Ну, хорошо, это депутаты – им по должности положено быть слабоумными. Но – газеты!.. Но – образованная публика!.. Либералы наши, кадеты и октябристы – европейцы, можно сказать! Поневоле решишь, что они избраны в Думу представителями всех душевнобольных России. Требуют срочно выкопать кабель, предъявить как вещественное доказательство народу, а царя с царицей – в Шлиссельбург, в крепость! Поняли, наконец, наши народные защитники, почему Россия почти перестала производить патроны и снарядные гильзы: не стало меди, вся медь империи ушла на шпионский кабель!.. – Терещенко хотел плюнуть себе под ноги, но передумал. – Так что получается, что никто нигде несчастных Романовых не ждет! А ведь Англия была бы лучшим вариантом… Тем более, говорят, что и материально, с точки зрения состояния, у Николая Александровича есть там на что опереться… – он тяжело вздохнул.

Посол оставил слова министра без комментариев. Есть, конечно, Романовым на что опереться, – он слышал тоже не раз. Но тема скользкая, двусмысленная и вообще запретная.

Терещенко был совершенно растерян и решительно не знал, что теперь делать. Проводив Бьюкенена до двери, министр велел своему секретарю-машинисту, который в приемной с бешеной скоростью трещал на «ремингтоне», немедленно соединить его с председателем Временного правительства князем Львовым.

– Ваше сиятельство! – сказал он, услышав в трубке басистое и сочное: «Львов на проводе!», но тут же спохватился – титулы в России отменены. Сразу не привыкнуть. – Георгий Евгеньевич, Терещенко беспокоит. Добрый день. Прошу принять меня. Как можно скорее. Имею чрезвычайные сведения из Лондона.

Услышав, о чем речь, председатель заявил, что нужно немедленно созывать кабинет.

Немедленно не получилось. Лишь к двум часам ночи Львову удалось собрать совещание правительства, да и то в половинном составе. В малахитовую столовую Зимнего дворца, кроме Львова и Терещенко, пришли только Керенский, Некрасов и Гучков.

Обсуждение телеграммы Бальфура длилось до четырех утра и переросло в дискуссию. В итоге были выдвинуты два предложения. Первое сформулировал Гучков: судить Николая военно-полевым судом за измену, сиречь, за отказ от исполнения обязанностей главнокомандующего, что в условиях военного времени является дезертирством. И расстрелять изменника в течение двадцати четырех часов. Желательно вместе со всей семьей и другими представителями династии. Она должна исчезнуть навсегда из истории России. Таковы требования революционного момента.

– Постойте, Александр Иванович, – подал густой бас князь Львов. – Какая измена, спаси Боже? Разве не вы с Шульгиным всего несколько месяцев назад уговорили царя отречься от престола, а значит, и оставить пост Главковерха? Воленс-ноленс получается, что и вас с Шульгиным надо судить, – по крайней мере, за подстрекательство к измене. Мне кажется, что вами сейчас просто овладевают известные эмоции. Всем известно ваше… м-м-м… особенное отношение к бывшему государю.

– Нет! Это ошибка… ваша ошибка, князь. Трагическая ошибка! – с жаром возразил полусумасшедший Гучков. – Никаких особенных эмоций в этих обстоятельствах у меня нет и быть не может! Мое отношение к бывшему царю вы знаете – это отношение революционера к реакционеру. И в Могилеве, ваше сиятельство, в Ставке, я и гражданин Шульгин всего лишь описали царю положение в России. Мы просто предоставили ему точную информацию, тем и ограничивались наши полномочия. Однако царь нас потряс. Он был в полном неведении относительно жизни русского народа. Он многого просто не знал. Он не представлял себе вообще, что творится в стране. Он позволил себе быть преступно неосведомленным. Император был так далек от окружающей действительности, словно только вчера свалился с Луны. Но при этом обращаю ваше внимание – окончательное решение об отречении Романов принимал сам. Он и манифест подписал еще до нашего приезда. Потому он и должен нести всю полноту ответственности. Где вы здесь увидели подстрекательство?.. Если последовать вашей логике, ваше сиятельство глубокоуважаемый Георгий Евгеньевич, то за подстрекательство нужно расстрелять, прежде всего, всех командующих фронтами и флотами во главе с великим князем Николаем Николаевичем. Ведь это они, а не мы, ультимативно потребовали от Николая немедленного отречения. Еще раз подчеркиваю – все это тоже состоялось до нашего прибытия. Вот как все было! – и Гучков, дико сверкая глазами, стукнул кулаком по малахитовой столешнице.

– Ну да, конечно, гражданин военминистр, – фыркнул Некрасов. – Все знают, как вы со своими однопартийцами готовили покушение на царскую семью еще в девятьсот десятом году… Поезд взорвать на царскосельской ветке! А? Каково? Чем вы в таком случае отличаетесь от эсера и провокатора Азефа?

Гучков принял трагическую позу: десница к небу, шуйца – в сторону Некрасова.

– Как вы можете, гражданин Некрасов? – прошептал он. – Ведь поезд не взорвался! И не надо меня путать с великой княгиней Марией Павловной! Это она приставала с ножом к горлу и ко мне и даже к Родзянке: «Надо немедленно ликвидировать царицу! Немедленно!» Я не знал, куда от нее деваться.

– Неужели? – поразился Львов. – Мария Павловна? «Михень»[20]?

– Она! Слово чести. Да вот и Родзянко может подтвердить[21].

Князь Львов поморщился и потер переносицу.

– Мало того, – добавил Гучков. – Великий князь Николай Михайлович уже на второй день после убийства Распутина бегал к Дмитрию Павловичу и к Пуришкевичу и требовал, чтобы второй «убитой «собакой» стала императрица Александра!

– Никогда не поверю! – воскликнул Керенский[22].

Гучков только усмехнулся:

– Сочувствую!

Львов тяжело вздохнул, покачал головой и повернулся к Гучкову.

– Ну, хорошо, Александр Иванович, – примирительно сказал он. – Вернемся к нашим баранам. Вы, ваше превосходительство, являетесь военным министром, и вам, без сомнения, известно больше чем нам, простым штатским – шпакам, так сказать, – с иронией добавил он. – Но все-таки… Семью-то за что?

– Чтобы не оставалось претендентов на престол. Никаких! Никогда! Чтоб не допустить контрреволюции и реставрации. В противном случае мы с вами, князь, вместе с нашими коллегами по правительству на другой же день будем висеть на фонарных столбах вокруг Зимнего дворца. Не знаю только, рядом будем мы висеть или где-нибудь по разным краям Дворцовой площади.

Львов отвернулся от Гучкова, вытащил из жилетного кармана батистовый с кружевами носовой платок, аккуратно высморкался в него и вытер усы и бороду.

– Очевидно, какая-то инфлюэнца подкралась, – извиняющимся тоном пробормотал он.

Эскападу Гучкова он решил оставить без ответа.

Второе предложение внес Керенский. В принципе он считал, что коллега Гучков положительно и неопровержимо прав. Но план Александра Ивановича сейчас преждевременен, он может сильно навредить репутации новой власти. Российская республика, словно младенец, делает свои первые шаги. И начинать с казней первых особ павшего государства в текущий момент нецелесообразно. Кроме того, нужно знать психологию русского народа. В глазах подавляющей части граждан новой республики, правда, пока де-юре не существующей до решения Учредительного собрания, Николай – не только Кровавый. Он вообще никто – пустая и ничтожная личность! Грозным эпитетом «Кровавый» его наградила пресса – с таким же успехом она может назвать зайца кровожадным царем зверей. Николай Романов во время своего царствования даже не заслужил ненависти широких масс, всех сословий – лишь всеобщее презрение. В народе, в среде интеллигенции и даже в некоторых его собственных – царских министерствах… – тут Керенский многозначительно прищурился: – его называли Сусликом. Да-да – всего лишь мелким сусликом! Но ежели Романова сейчас казнить, даже по справедливому приговору революционного суда, то тем мы немедленно превратим монарха-преступника в мученика. А если мы еще и семью спишем в расходную ведомость, то такой сонм мучеников породит по-настоящему кровавую военную диктатуру, вслед за которой неизбежно состоится реставрация династии.

– Но самое главное, – с особенным значением добавил Керенский, – лично я не хочу быть Маратом русской революции. По крайней мере, сегодня. И с полной уверенностью смею полагать, что среди присутствующих коллег и соратников тоже нет желающих стать маратами и робеспьерами. Мы все-таки не варвары – не французы там какие-то или англичане… Для них казнить собственного монарха – все равно, что бокал шампанского выпить или сигару выкурить. Поэтому мое предложение: в Сибирь! И не только царя с женой и детьми, а всех Романовых – великих князей, жен, вдов, княжат… Всех!

– В Сибирь? Но там же полным-полно революционеров! – удивленно отозвался Терещенко.

– И что же? – пожал костлявыми плечами Керенский, повернувшись к Терещенко в профиль. – Пусть царь теперь отправляется туда, куда он еще вчера сам отправлял лучших людей России на каторгу. Пришла его очередь. Это же не моя воля – таков изящный поворот истории! Она неумолимо все движет и расставляет по своим законам. Нам нередко остается им только подчиняться, если мы не в состоянии в какие-то моменты сами творить историю и противопоставить ее законам что-либо более серьезное. Да и в чем, собственно, вопрос? Сибирь велика, революционеры ему докучать не будут, тем более что после амнистии их там уже давно ни одного не осталось. Дадим Николаю достаточную охрану. И сослать его желательно не в Туруханск, а туда, где было наименьшее скопление революционеров, где расселился, в основном, справный сибирский мужик – без крепостнических, но и без монархических мироощущений. Поэтому я предлагаю… – Керенский задумался на секунду, – предлагаю… Тобольск.

Внезапно все замолчали. Через минуту Некрасов хмыкнул:

– Тихий ангел пролетел.

– Скорее, дурак родился, – проворчал Львов.

– А почему не Сахалин? Тамошняя каторга будет потяжелее, если верить репортажам оттуда бывшего графа Льва Толстого, – подал голос Гучков.

– Да потому, милейший вы наш Александр Иванович, – радостно и одновременно снисходительно улыбаясь ему, словно ребенку, ответил Керенский, – что непременно придет время, когда нам понадобится извлекать бывшего императора обратно в столицу. Наверняка придется – вы еще вспомните мое пророчество! Из Сахалина это будет сделать сложнее. И потом, уважаемый Александр Иванович, обращаю ваше драгоценное внимание на то обстоятельство, что от Сахалина до морской границы с Северо-Американскими Штатами всего-то несколько сотен верст, а там и Аляска рядом. Чужая отныне Аляска, по милости царизма – территория иностранной державы. Но даже не эти обстоятельства являются решающими. На Дальнем Востоке мы сегодня уже, к величайшему сожалению, не хозяева. И Бог весть, станем ли снова ими или придется отдать наши территории всем косоглазым, которые давно на эти земли зарятся. Не удержим. Увы, увы! Придется отдавать. Конечно, лучше всего было бы Дальний Восток и часть Восточной Сибири, а может, и всю Сибирь продать американцам, как это было вовремя сделано с Аляской. Можно бы и японцам. Но какой, простите, дурак из иностранцев станет у нас эти территории покупать, когда сейчас их можно и так взять – без денег… Кстати, прошу меня простить, однако, новеллы о сахалинской каторге писал беллетрист Антон Чехов, а не Лев Толстой. Он, Толстой, конечно, граф, аристократ, и уже в силу своего сословного положения является врагом народа. Но, тем не менее, наша партия эсеров-трудовиков считает его крупнейшим стихийным революционным вождем, подготовившим крах монархической идеи прежде всего в головах интеллигентной и образованной публики, ставшей, благодаря Толстому, солдатами нашей революционной армии… Метафорической, так сказать, армии, но в то же время вполне реальной.

Гучков поерзал в своем кресле, обитом мягким зеленым, под малахит, сафьяном. Щелчок по носу репортажами Толстого был болезненным, но военный министр резонно решил тему не продолжать.

Львов глубоко вздохнул и оглядел присутствующих:

– Ну что ж, господа, имеются еще предложения? Нет? Значит, решено: Тобольск – до лучших времен! А там будет видно, что делать с Романовыми окончательно, – заключил Львов. – Вот вы, Александр Федорович, и извольте взять на себя деликатную и трудную миссию – известить Романовых об отъезде. На правах председателя, заседание правительства закрываю.

К половине пятого утра Керенский велел подать автомобиль из императорского гаража и направился в Царское Село.



Николай вышел к нему бледный, взволнованный, откашливаясь со сна и застегивая на ходу верхние пуговицы гимнастерки. Глаза его были опухшими, веки отекли, будто с похмелья. Керенский осторожно потянул носом: кто-то из министров, кажется, тот же Гучков, утверждал, что Николай Романов – тайный алкоголик, и было бы чрезвычайно важно для дальнейшего развития освободительного революционного процесса разоблачить бывшего царя. Подтвержденная новость о том, что на российском престоле больше двадцати лет сидел закоренелый алкоголик, способна принести революции в сто раз больше пользы, чем принесло разоблачение Распутина. Однако от царя, к сожалению, алкоголем нисколько не пахло.

– Я к вашим услугам, Александр Федорович, милости прошу… – дрогнувшим голосом сказал Николай, осторожно пожимая Керенскому левую руку. Правую министр держал на весу – на черном платке, перекинутом через шею: рука, как утверждал ее хозяин, совершенно отнялась из-за того, что ему в день приходиться дарить до тысячи рукопожатий своим поклонникам. «Неймется же тебе по ночам, Ааронка! Мятый, небритый, немытый. С чем пришел?..» Вслух учтиво спросил:

– Чем могу быть полезен, Александр Федорович? Что-нибудь случилось? Есть какие-нибудь новости?

– Да, – загадочно улыбаясь, подтвердил Керенский. – Есть, хотя и немного.

– Слава Богу! Наконец-то! – вырвалось у Николая. – От кузена Джорджи? То есть, простите, от его величества короля Георга? Мы едем в Англию? Вы обещали… И князь Львов тоже. Я бесконечно вам благодарен, Александр Федорович! Вы – человек слова. Я рад убедиться в том, что среди революционеров, слава Богу, есть благородные люди!.. Как же я ошибался, когда думал, что на вашей стороне могут быть одни разрушители и не достойные доверия люди!..

– В самом деле? – удивился Керенский. – Может быть, Николай Александрович, вам вступить в ряды нашей партии[23]?

Николай обескуражено уставился на Керенского, не понимая, шутит тот или говорит всерьез. Похоже, не шутит. И потому сохраняя серьезное выражение лица, Николай уважительно сказал:

– Огромное спасибо за предложение… и за доверие. Оно требует максимально ответственного подхода… Но что же из Лондона?

– Из Соединенного Королевства каких-либо особых и важных новостей, в прямом толковании этого слова, нет, – соврал Керенский. И сочувственно добавил: – Нет, по крайней мере, тех, что вы ждете. Главная новость моя другая: вам действительно надо ехать. И как можно скорее!

– Так куда же все-таки? В Англию? – с надеждой спросил Николай.

Керенский на несколько секунд задумался и сказал проникновенно и убедительно:

– Видите ли, достопочтенный Николай Александрович, обстановка меняется с каждым днем, точнее даже, – с каждым часом. Что поделаешь – время революционное, великое, неповторимое. На наших глазах происходят величайшие исторические события. Каждая минута – это отлитая в бронзе строка истории великой и свободной России на ее пути полного освобождения от вечных оков. За нами, затаив дыхание, следит весь мир – сложный, запуганный и враждебный. Следит с испугом, даже ненавистью кое-где, но больше всего – с надеждой. У вас, как у бывшего царя, очень много врагов. Кроме меня лично, разумеется! – уточнил Керенский. – Очень плоха обстановка на фронте, хотя и недолго она будет таковой оставаться. Сильно осложняется обстановка внутри России. Словно из ящика Пандоры, открытого невидимой рукой, вырываются на свободу и носятся по стране всевозможные вихри враждебные, как поется в замечательной революционной песне под названием «Варшавянка» (Николай невольно поморщился на «Варшавянку», но постарался тут же вернуть своему лицу выражение обычной доброжелательной невозмутимости). С этими вихрями враждебными временно, до созыва Учредительного собрания, справиться полностью раз и навсегда пока не представляется возможным. Темные силы нас злобно гнетут, увы, – везде, они рядом с нами, они в нас самих! Они маскируются, принимают дружественное обличье, – вот что опаснее и страшнее всего! Кто может быть страшнее волков в овечьих шкурах?! Поэтому… поэтому… поэтому, в конце концов!.. Вам необходимо ради вашей же собственной безопасности немедленно покинуть Царское Село. Вихри! Вы их видите? Вы их распознаете? Вы их чувствуете?!

– Это вы о демонах? – неуверенно спросил Николай.

Керенский вздохнул, укоризненно покачал головой, слово учитель ученику, ответившему на экзамене невпопад, и вытер накатившиеся слезы. Слезу в нужном месте речи Керенский блестяще использовал в качестве хорошо отработанного ораторского приема. Ему уже не надо было ее вызывать искусственно, она, когда требовалось, появлялась сама и всегда в нужный момент.

– Понимаете? Да ведь вы все понимаете! Я вижу! – заявил он и ласково улыбнулся.

– Да… понимаю. Стараюсь, – осторожно подтвердил Николай, но тут же решительно повернул к главному: – Я и моя семья давно готовы. Но куда же? Когда? Ради Бога, Александр Федорович!..

Керенский улыбнулся еще ласковее:

– Вот этого-то я вам пока не скажу, дорогой и глубокочтимый мною Николай Александрович. Ради вашей же безопасности! Могу лишь сообщить, что отъезд назначен через пять дней. А, может быть, и раньше. Вам мой особый, дружеский совет: запасите как можно больше теплых вещей.

– Ах, вот оно что! – разочарованно воскликнул Николай. – Значит, мы едем не на юг!.. Значит, не Ливадия! Но ведь вы были не против… и весь кабинет, все Временное правительство тоже.

Керенский удивленно посмотрел Николаю прямо в зрачки его больших серо-голубых «газельих» глаз.

– Николай Александрович, помилуйте! Вы только подумайте, какая может быть Ливадия в такое-то время! Да вы просто не доедете туда. Железные дороги развалены, захвачены бандами украинских националистов-«незалежников» – так они себя называют, хотя на самом деле это обычные разбойники, грабители и убийцы. А если бы и доехали… Там ведь вокруг, как у себя дома, хозяйничает германская агентура! Вы уверены, что вражеские агенты не сделают попытки вас с семьей схватить, арестовать, похитить и увезти в Берлин?

– Пусть бы и попытались – всем известно, что никогда не дам на то согласия, – усмехнулся Николай.

Керенский сокрушенно покачал головой.

– Надеюсь, Ваше величество, вы шутите. Никто вашего согласия спрашивать не станет. Но я рад, что присутствие духа не оставляет вас, Николай Александрович, даже в такие трудные для всех нас минуты. Тем не менее, я даже не хочу пытаться сравнивать условия вашего содержания здесь с условиями в Моабите или какой-либо другой берлинской тюрьме.

– Вы так полагаете всерьез? – искренне удивился Николай. – Тюрьма? Вы, в самом деле, допускаете, что Вилли, простите, кайзер Вильгельм пошел бы на такое? Нет, это абсолютно невозможно!

– Даже более чем возможно! – твердо возразил Керенский. – Это произойдет непременно! Наверное! Бесповоротно. Жалеть будет поздно.

Николай вздохнул и замолчал, подкручивая рыжий правый ус. У него опять мелко задергалось левое веко.

– Но почему, почему, почему все-таки не Англия, раз уж не Ливадия? – тихо и грустно еще раз спросил Николай

– А я разве вам сказал, что не Англия? – удивился Керенский. – Я, кажется, вообще ничего не сказал о цели назначения. Не волнуйтесь. Очень скоро вы все узнаете. Могу сказать, что выбрана самая наилучшая цель, и вы еще будете меня потом долго благодарить… Уверен!

На этом Керенский откланялся. Николай, пошатываясь от волнения, пошел в свой кабинет, где он проводил ночи – Временное правительство запретило ему спать вместе с супругой, – и уже не смог закрыть глаз до рассвета. Николаю было разрешено видеться с семьей только в столовой под присмотром охраны и в парке во время прогулок.

Он еле дождался окончания их обычного завтрака – овсянка, омлет, желудевый кофе без молока и без сахара и две чайные ложки клубничного джема на каждого. В парке, улучив момент, когда девочки возились на огороде, поливая капусту, которую они сами же высадили весной на собственноручно разбитых грядках, Николай взялся за спинку кресла-коляски, куда медленно и с трудом забралась жена – ее мучил очередной приступ радикулита, – и медленно укатил ее на боковую аллею.

– Аликс, родная, – взволнованно сообщил он ей вполголоса. – Сегодня ночью, вернее, рано утром у меня был Керенский. В пять часов.

– Едем?! – встрепенулась Александра и тут же застонала от боли в пояснице.

– Да… похоже.

– О, великий Боже! – широко, по-православному перекрестилась Александра. – Он услышал нас! Пароходом?

– Сомневаюсь, – вздохнул Николай. – Керенский крутил все вокруг да около… Говорил намеками и загадками, – он замолчал, увидев, что к ним приближается охранник в студенческой тужурке – вольноопределяющийся Пшекруцкий, бывший казеннокоштный слушатель Политехнического института, откуда его с третьего курса выгнали с волчьим билетом за участие в подпольной террористической организации.



Организация состояла исключительно из студентов польского происхождения. Цель перед собой будущие террористы поставили перед собой всего одну, но серьезную: уничтожение династии. Романовых и их ближних и дальних родственников решили убивать до тех пор, пока царь не даст Польше свободу и возвратит ей земли, которые Польша захватила у России почти триста лет назад – еще в Смутное время. Имелись в виду часть Курляндии, вся Белороссия, Галиция, Волынь, Полесье и правобережная Малороссия – от Львова до Киева включительно. Эти территории, населенные в подавляющем большинстве украинцами, белорусами, великороссами, гуцулами, русинами, гагаузами и отчасти мазурами, венграми и литовцами (этнических поляков здесь проживало чуть больше двух процентов), были особенно ценны тем, что веками служили неисчерпаемым резервуаром «быдла» и «хлопов», то есть, попросту говоря, рабов для вельможного шляхетства. За исключением евреев, которые составляли в среднем 35–40 процентов всего населения собственно в Польше. Сконцентрировав в своих руках колоссальные капиталы, они и стали настоящими хозяевами Польши, крепко держа за горло и круля (короля), и сейм, и всю гордую шляхту, у которой вскоре ни в карманах, ни в головах не осталось ничего, кроме фанаберии, плавно перешедшей в общенациональный кретинизм.

С такими довесками русские земли и достались Екатерине II, когда она их снова вернула империи. К возвращенным территориям императрица прикупила за три миллиона ефимков у Швеции и Дании и часть лифляндских и курляндских земель вдоль южного побережья Балтийского моря вместе с портовыми городами – Мемелем и Либавой, которые де-юре и по сей день, на 2007 год, являются собственностью России.

Департамент полиции тогда легко обнаружил и разгромил организацию студентов-террористов. Успех был заранее гарантирован, потому что настоящим создателем ее был именно Департамент, который к тому времени довел до совершенства систему провокаций – создавая революционные, антиправительственные структуры, потом их разоблачал, получая награды за верную службу. Тогдашний министр внутренних дел Плеве настаивал, чтобы «польско-студенческих бомбистов» отправили, как минимум, на каторжные работы. Но император решил по-другому, начертав на докладе Плеве: «Каким еще, кроме каторги, может быть справедливое наказание за глупость незрелого юношества, за безответственные слова и речи? Лишить права ученья в Петербурге и Москве, пока не образумятся. Николай».

Знал бы он, кого помиловал! Царю и присниться не могло, что очень скоро судьба столкнет его с одним из «незрелых юношей», который постарается заплатить Николаю по его счетам.



Несостоявшийся студент и террорист, а теперь вольноопределяющийся Пшекруцкий, выходя на службу в парк Александровского дворца, охранял царя собственным способом: ходил след в след за Николаем, почти наступая ему на пятки и, как обезьяна, повторял все его движения, чем вызывал хохот толпы зевак, собирающихся у решетки Александровского парка во время выхода Романовых. Николай, с его мягким и незлобивым характером, долго терпел издевательства, но Пшекруцкий довел его до бешенства. Однажды в разгар забавы Николай резко обернулся и с криком: «Когда прекратишь, наконец, мерзавец!» замахнулся на Пшекруцкого своей кленовой тростью, обитой серебряными мебельными гвоздиками с чеканными шляпками. Еще секунда – и череп шутника раскололся бы, как орех.

В последний миг Николай удержал трость в сантиметре от макушки Пшекруцкого. Тот смертельно побледнел и, словно кенгуру, сделал громадный прыжок вперед – мимо Николая.

– Вы… вы, разжалованный полковник Романов!.. – задыхаясь, крикнул бывший студент, – еще ответите перед революционным трибуналом! За покушение на жизнь ратника революции!..

– Не подходи, мерзавец, – убью! – сквозь стиснутые зубы пообещал Николай.

Весь день он потом не мог прийти в себя. Его непрерывно била нервная трясучка. И только к ночи, после усердной и горячей молитвы, в которой он в течение двух часов просил прощения у Господа за свою вспышку, Николай сумел, наконец, успокоиться.

С тех пор Пшекруцкий не приближался к арестованным ближе, чем на десять метров. Но Николай каждый раз начинал дрожать от ярости, едва только проклятый поляк показывался на горизонте. Пшекруцкий теперь либо сразу уходил в сторону, либо старался быстро прошмыгнуть мимо. Вот и сейчас, пробегая по аллее мимо Николая и Александры, бывший студент зло крикнул:

– Напоминаю: говорить только по-русски! Вы, Романовы, что – забыли приказ? Революционная власть вам напомнит! У нас это быстро!

Николай и Александра тут же перешли с русского на английский язык.

– То, что мы определенно едем не на юг, не в Ливадию – мне совершенно ясно, – сказал Николай. – Керенский велел запастись теплыми вещами.

– Ну, конечно, Англия! – заявила Александра. – Теплые вещи! Значит, повезут не на юг, а на север. Куда же? На Мурманск, больше некуда. Оттуда пароходом через Баренцево море в Лондон. Там холодно. Льды и айсберги.

– Да не такие уж и айсберги в разгар лета, душа моя. И, помнится, наука география утверждает, что в тех краях течет Гольфстрим. Это такое теплое океанское течение, оно смешивается с водами, омывающими берега Англии, Исландии и всей Скандинавии. Поэтому в Англии можно и зимой ходить в шляпках, а в Исландии даже скот на лугах пасется круглый год. Не то, что в нашей бедной России, самой холодной на земле стране.

– Да, до чего же интересно Господь устроил мир! – вздохнула Александра и снова перекрестилась. – Но все-таки теплые вещи нужны и в Англии. Ты ведь помнишь, я прожила долгое время у бабушки – у королевы Виктории…

И они покатили к дочерям, к огороду, откуда слышались радостные торжествующие крики Марии – самой живой и веселой из дочерей. Она обнаружила, что на ее личной полоске земли в капусте брокколи появился первый фиолетовый шарик плода.

– Не приближайтесь! Никто! Приказываю отступить на две мили за линию горизонта. Не заденьте своими грубыми верхними и нижними конечностями первое произведение великого огородника! Не дышите на плод! И на меня не дышите! – кричала она, когда сестры и Алексей бросились на ее визг. – Это мой шедевр. И съем его я лично!

– А как же ваш светлый образ? Не треснет от переедания? – поинтересовалась язвительная Татьяна: Мария, оправившись от болезни, слегка пополнела, и сестры и брат время от времени над ней подшучивали.

– Если у кого и треснет, так это у вас, мадам Язвицкая! Причем совершенно в противоположном месте, – обиделась Мария. – Ну ладно, – быстро смягчилась она. – Как поспеет, дам тебе понюхать. Но только один раз. Иначе мне ничего не достанется.

– Машка, а мне? – заныл Алексей.

– Заслужишь – получишь.

Голос подала самая старшая – всегда спокойная и рассудительная Ольга.

– Полагаю, – заметила она, – прежде нужно дождаться плодов, а уж потом заниматься дележкой.

– Но я еще ничего не делю, – заявила Мария. – Это Танька вечно лезет со своим ехидством. Это она хочет меня экспроприировать. Стой! Стой! – вдруг закричала она, увидев, что самая младшая, Анастасия, запустила пальцы в капустный куст и ощупывает бархатный шарик. – Отстань! Анка! Испортишь! Загубишь! Я в монастырь уйду!

Анастасия одернула руку.

– Жадина-говядина! Буржуазка! – она поднялась с колен, тряхнула с них песок, гордо выпрямилась и собралась было с достоинством повернуться спиной к «мелкой буржуазке Машке», как она ее однажды назвала, но в этот момент Алексей скомандовал:

– Равнение направо! Их императорские величества движутся прямым курсом к нам!

Дети оглянулись и увидели, что по дорожке парка к ним приближаются отец и мать. Под колесами материнской каталки трещали неубранные с утра мелкие сосновые сучки, ветки и шишки.

– Пора уже запомнить, юноша бледный со взором горящим, – заметила Татьяна. – Уже полгода как нет ни величеств, ни высочеств. Остались одни только скромные граждане Романовы, не имеющие никаких гражданских прав. Была бы я Керенским, то специально охраняла бы Романовых – как африканских зверей, которых можно время от времени показывать публике и деньги за это брать!

Никто не засмеялся. Дети умолкли, в очередной раз осознав, что жизнь их сломана и, наверное, никогда уже не будет такой счастливой, какой была всего полгода назад. Что будет дальше? Где и как жить? Мать утверждает, на все воля Божья. Да, значит, Бог попустил убийцам отца Григория? Распутин знал, какая ему предназначена участь. Незадолго до убийства он написал отцу письмо. В нем указал: умертвят его до января 1917 года. И если смерть придет от дворян, то не пройдет и двух месяцев, как они сбросят царя с престола и вскоре предадут его и всю семью мученической смерти. Но ежели старец примет смерть от простолюдинов, семье ничего не грозит.

Распутина убили в декабре прошлого года. Убили аристократы, состоявшие с царем в близком родстве. Но покарать убийц отец не посмел – и высший свет, и духовенство, и двор, и думцы словно сошли с ума. «Вчера на набережной Мойки убили собаку!» – с таким восторгом сообщали газеты об убийстве старца. В столице и за ее пределами ликовали так, будто в проруби Малой Невы утопили, еще живым, не божьего человека, который обладал даром пророчества и целительства и которого чудовищно оболгали свет, пресса и полиция. Радовались так, словно убийцы избавили Россию от Батыя накануне его нашествия на Русь. И напрасно Николай твердил о справедливом наказании преступников: «Неужели непонятно? – возмущался царь. – Ведь никому не позволено убивать человека! Должны же быть понятия о справедливости?» При дворе, в свете, в правительстве и в Думе решили, что с ума сошли не они, а царь. Разве старец Григорий – человек? Какая еще «справедливость»? Написал журналист Амфитеатров, что Распутин насиловал царских дочерей, значит, правда. Разве в газетах могут писать неправду[24]?

Единственное, что смог император, – сослал одного из соучастников великого князя Дмитрия Павловича на Кавказ, а главному организатору и исполнителю убийства князю Юсупову, женатому на племяннице царя, было всего лишь запрещено являться ко двору. Что же касается Пуришкевича, добившего Распутина, и доктора Лазоверта, на которого была возложена почетная обязанность добыть цианистый калий и начинить им пирожные буше, особенно любимые Распутиным, а также кавалергарда Суханова, то он них вообще как-то забыли.

– Ты права, Татьяна, но не совсем, – прервала молчание Ольга. – Мне отец Досифей недавно разъяснил, что сам по себе акт отречения царя от престола, по закону Божьему, ничего не значит. То есть, по людскому, по земному, по суетному и потому преходящему закону, мы, действительно, лишены и титулов, и положения, и имущества. Может быть, мы сегодня самая несчастная семья в России. И не потому, что у нас теперь ничего нет – даже собственной крыши над головой нет! А потому, что степень унижения оказалась слишком велика… – она замолчала, вспомнив недавний отвратительный эпизод, открывший им весь ужас их положения.

Однажды отец вышел в парк на прогулку в сопровождении обер-гофмаршала Долгорукова. Едва они приблизились к решетке ворот, полупьяные солдаты затолкали обратно отца – Помазанника Божьего, неприкосновенного – прикладами ружей и кулаками. Ольга услышала: «Вали отсюда, сатрап кровавый! Не то получишь пулю!»

Отец смертельно побледнел, но, ни слова не говоря, резко повернулся и спокойно пошел обратно во дворец. За ним последовал сдавленный от унижения и шока гофмаршал Долгоруков.


– Так вот – как бы низко нас низвергла людская зависть и злоба, – мягким проникновенным тоном продолжила Ольга, – по закону Божьему, мы все равно остаемся теми, кем были. Только вот крест наш стал тяжелее… И все же, это великая милость Господа, пославшего нам испытания! Мы должны непрестанно благодарить Господа Бога за них: ведь Он отметил нас своим вниманием, а, значит, приготовил нас для какой-то Своей высшей надобности и цели. Значит, Он возложил на нас какую-то особую, великую ответственность, и в этом величайшая милость Господня и большое счастье для нас!.. И мы должны быть достойны этой милости, не обмануть Господа, не унизиться до гнева, ненависти или огорчения!

Все замолчали, глубоко переживая и осмысливая ее слова, полные надежды, утешения и даже какой-то сокровенной радости… Анастасия подошла к Ольге, обняла ее за талию и прижалась сестре лицом.

– Ты хорошая, Олька! Как спокойно с тобой. Будто ты меду на душу капнула.

– А я, между прочим, всегда хотела быть просто гражданкой Романовой! Это так интересно и оригинально! – воскликнула Мария. – Это еще лучше, чем быть великой княжной. Каждая дура может родиться великой княжной. Это простая случайность. Мы не выбирали себе родителей. И в этом нет моей заслуги. А вот пусть меня полюбят и уважают не за титулы, а за то, какая я есть! Это – совсем другое дело.

Татьяна иронично усмехнулась и покачала головой:

– Тебе, Машка, все не так, все по-твоему подавай. Ладно, будем тебя любить не за титул: заслужи только.

Николай и Александра на минутку остановились неподалеку от детей и молча смотрели на них. У всех уже отросли волосы, остриженные из-за болезни, и торчали короткими ежиками, сверкая на солнце. У Ольги и Марии – ежики рыженькие, у Татьяны – русый, у Анастасии и Алексея – темно-каштановые. До сих пор на прогулку девочки надевали шляпки, а Алексей – армейский картуз, чтоб не убивать своими лысинами, как высказалась Маша, революционного обывателя. Но даже и в таких обстоятельствах они находили повод для шуток. Когда бывший дворцовый фотограф предложил девочкам сняться на карточку по случаю выздоровления, они перед камерой надели свои головные уборы, но за секунду до вспышки магния Мария дала знак – шляпки мгновенно слетели вниз, и девушки получились на стеклянной фотопластинке с голыми, словно бильярдные шары, головами.

«Каноническая фотография членов династии Романовых! На все века!» – заявила Анастасия.

До родителей долетали их восклицания, обрывки какого-то небольшого спора. Потом неожиданно замолчали, и что-то тихо и проникновенно стала говорить самая старшая Ольга. Как же все-таки беззащитны детские души и как они сильны одновременно. Вот уже и свыклись с тем, что произошло. Прошло совсем немного, и они сумели найти свои маленькие радости и в полутюремном содержании. Конечно, если бы не отец, все давно бы пали духом и погрузились в мистически-религиозные переживания, как произошло с матерью. Он каждый раз что-нибудь выдумывал: то пилить и колоть дрова, то подметать парковую территорию, то вдруг надумал очистить парк от старых прогнивших и потому ставшими опасных деревьев.

Николай физическую работу любил, был очень силен и поэтому сам валил деревья, очищал их от сучьев, распиливал стволы, и все время с ним были дети. Огород – тоже его затея. Обер-гофмаршал Василий Долгоруков (в семье называли его за глаза почему-то Валей) сумел пронести в Александровский дворец семена, книги по огородничеству и даже какие-то новомодные заграничные минеральные удобрения.

– Самое лучшее царское дело, – заявил тогда отец, – земледелие. У русского крестьянина есть поговорка: «Пахать – значит молиться».

Дети восприняли его идею разбить грядки с восторгом.

Неописуемую радость доставляли им первые выглянувшие из-под земли листики редиски, стрелочки лука, а тут вот и капуста, и не простая, а брокколи – вроде цветная, но особая, словно покрытая темно-зеленым инеем.

– Ники, мой Ники, – прошептала Александра, – ну почему ты не отрекся еще десять лет назад… Или хотя бы год… Все было бы по-другому. А теперь – что нас ждет?..

Он нежно, слегка пожал ей руку.

– Да, если бы… Но ты же помнишь, my sunshine[25], как это было. Что можно против Воли Его? – вздохнул Николай.



Да, она прекрасно помнила ту первую его попытку зимой 1905 года после страшного 9 января.

Он был потрясен докладами о бойне, учиненной прямо перед стенами Зимнего дворца, – расстрелом безоружной толпы рабочих, их жен и детей, которые пришли к своему царю с иконами, хоругвями и с царскими портретами сказать ему, Хозяину земли русской, о своей жизни, ставшей невыносимой. Дворцовая площадь от Миллионной до Невского проспекта была сплошь залита кровью – ни одного сухого пятна. В течение пяти дней император, впавший в глубокую депрессию, не принимал во дворце никого, кроме министра двора графа Фредерикса и гофмаршала Долгорукова. Он долгие часы безмолвно, но горячо, от сердца молился в одиночестве перед алтарем дворцовой церкви. У него не было слов, он не знал, о чем просить Господа и что обещать ему. И так стоял долгими часами – оцепенело, чувствуя горькую опустошенность в душе и в сердце, пока боль в коленях не становилась невыносимой. Тогда он с трудом выпрямлялся, вставал и молча ходил по залам дворца. Заходил к Александре, обменивался с ней пустыми, ничего не значащими словами, потом шел к детям, тоже говорил с ними о каких-то пустяках и даже шутил. Но тут же забывал, о чем говорил и над чем смеялся. Через пять дней после расстрела неожиданно для Петербурга ударила оттепель – такого не было никогда. Снег повсюду растаял, солнце стало ощутимо греть, словно в марте, и все мостовые Петербурга были чистые и сухие, словно дорожки в дворцовом саду. Однако Николаю еще долго казалось, что на диабазе Дворцовой площади, которую дворники убирали особенно тщательно, каждое утро вновь выступали кровавые лужи. Царедворцы и даже жена его убеждали, что по-другому поступить было нельзя, что в толпе были смутьяны и пьяные, от которых исходила угроза ему, а значит, и империи, государственной власти. И он на какое-то время соглашался с такими доводами и даже наградил расстрельщиков. Генерал-губернатору Балку орден дал. Но истину скрыть ему не удавалось ни от Бога, ни от собственной совести. Ведь первые потоки народной крови пролились в то воскресенье не у Дворцовой площади и вовсе не на ней. Казаки бросились рубить беззащитных людей – чисто, празднично одевшихся рабочих, женщин, детей и даже городовых, бывших в толпе по службе, – шашками еще у Нарвских ворот, на юго-восточной окраине столицы, когда до Зимнего дворца было еще десять верст и никто ни Помазаннику, ни Державе ничем угрожать не мог.

Он уехал в Царское Село. Но ничто не могло отвлечь Николая от мысли, которая каждый день все больше отравляла ему жизнь: он понял, что за эту кровь придется ответить, если не перед земным, то уж перед Высшим судом непременно. Потому и Евангелие не приносило ему облегчения или утешения.

Еще через два дня, 16 января, внезапно ударил мороз. Однако Николай вызвал в Царское Село мотор – в императорском гараже уже имелись два автомобиля марки паккард. И в сопровождении всего только одного флигель-адъютанта выехал в Петербург. Как только они отъехали, разразилась вьюжная метель. Через полтора часа так же внезапно она сменилась затишьем и трескучим морозом. Автомобиль добрался до монастыря на набережной реки Карповки. И только когда заглох мотор, до Николая дошло: третий час ночи; святитель отец Иоанн, наверное, уже спит, да и вообще, может находиться вовсе не здесь, а в Кронштадте, где он был настоятелем Морского собора. Однако флигель-адъютант узнал и доложил, что благочинный ждет его и поэтому до сих пор не спит.

Отец Иоанн встретил царя в своей келье, освещенной трехсвечником, одетым в домашнюю сиреневую рясу, вместо панагии на шее у него висел кипарисовый наперсный крест. Они обнялись. Благочинный благословил царя, они поцеловали друг у друга руки. Русые с проседью волосы отца Иоанна были, как всегда, гладко зачесаны назад, взгляд небольших голубых глаз свеж и остро внимателен.

– Я ждал тебя, Государь, – произнес он своим глухим, чуть сипловатым баритоном. – Ждал раньше, но хорошо, что ты пришел и сейчас.

Николай сел в кресло и замолчал, нервно похрустывая суставами пальцев правой руки. Казалось, в монастыре, кроме них двоих никого не было. Стояла полная тишина, мигали фитили восковых свечей и потрескивали оконные стекла от тридцатиградусного мороза. Отец Иоанн ждал, но царь никак не начинал разговор. Чуть кашлянув, священник проговорил:

– Господь видит и слышит тебя, Государь, и без твоих слов. Слова всегда слабы и неточны. «Мысль изреченная есть ложь». Важны дела, без которых вера мертва. И важен правильный выбор пути. Право выбора Господь оставляет за тобой. Как и любому Своему чаду, Он дает тебе как право, так и свободу выбора.

Николай почувствовал, как у него к горлу подкатывается острый комок.

– Я не знаю, как быть дальше, отче… – тихо произнес император. – Не по моей воле на меня было возложено бремя царствования. Я к нему никогда не стремился… Но права и свободы выбора у меня не было. Десять лет прошло со дня успокоения моего родителя. Но в последнее время почти каждую неделю я вижу его во сне.

– И что? – спросил отец Иоанн. – Ты с ним разговариваешь? Что он говорит?

– Ничего. Смотрит. Насквозь пронизывает, как наяву. Потом несколько дней переживаю. Такое чувство, что отец не может одобрить ни одного моего шага, ни одного государственного решения. Ни одного! – с горечью повторил Николай. – Как можно жить с сознанием того, что какое бы дело ни предпринимал, что бы ни пытался сделать полезного для Державы, для Святой Руси, для своих подданных, уже заранее знаешь, что и самые лучшие и полезные шаги все равно роковым образом обернутся вредом и вызовут только недовольство, ропот и осуждение… Самое печальное, в чем я не раз убеждался, – стал бы я поступать противоположным образом, результат был бы тот же. Точно такое же осуждение, нелюбовь и даже ненависть ото всюду… – он замолчал, и его большие серо-голубые глаза влажно заблестели.

Отец Иоанн глубоко вздохнул и перекрестился.

– Это уж как попустит Господь… – проговорил он своим сипловатым, но проникновенным голосом, достигавшим самых тончайших глубин души собеседника. – Бывает так, когда прекрасный, хорошо сыгранный оркестр берется за давно знакомую и хорошо отрепетированную пьесу, вдруг начинает ее с неверной тональности. И дальше все идет плохо, и исправить ничего нельзя – уже до конца. Потому что любая попытка сделать по-другому – бесполезна и не лучше любой другой. Продолжать – плохо. Остановиться и попытаться все с начала? Тоже плохо. Зачем? Все уже испорчено, отравлено.

– Иногда говорят, что в жизни не бывает безвыходных ситуаций, – мягко возразил Николай. Он вытащил из кармана своей офицерской полевой гимнастерки портсигар со своими любимыми турецкими папиросами, но спохватился и спрятал его снова в карман.

– Разумеется, Государь, – согласился отец Иоанн, – каждая ситуация может иметь разные исходы. Но не каждый человек может позволить себе воспользоваться любым выходом. Для такого человека важны законы нравственные – законы Господни. И тогда он берет на себя большую ответственность: прекратить концерт, удалить оркестр со сцены. Заменить дирижера, причем, делать все надо быстро… Тот, кто решает и распоряжается, должен взять на себя еще большую ношу, чем обычно. Но Господь милостив, он не попускает полной гибели, Он испытывает и закаляет нас и вознаграждает усилия пастыря, который не жалеет себя ради стада всего.

Николай печально покачал головой.

– Я уже, как видно, ничего не могу. Или могу, но очень мало и недостаточно. Просто нет сил, отче. Наверное, оркестру надо уйти вместе с дирижером.

Благочинный долго и внимательно посмотрел на Николая своими чистыми серо-голубыми глазами, встал, подошел к образу Христа Пантократора, опустился на колени и стал безмолвно, едва шевеля губами, молиться. Николай посидел немного, потом тоже стал на колени – чуть сзади святителя. Помолившись, благочинный поднялся, перекрестил тоже вставшего Николая и поцеловал ему руку, но, вопреки уставу, не предложил для поцелуя свою.

– Перед тобой, Государь, три дороги. Ты можешь оставить все и убыть из России. Ты можешь также оставить все и уйти по России странником, служа одному только Богу, как предок твой император Александр Павлович Благословенный, который кончил свой земной путь в схиме под именем старца Федора Козьмича. Так он пытался спасти свою душу, отягощенную грехом отцеубийства. Ты можешь также ничего не оставлять и пустить события так, как им самим ведомо. В этом случае ты берешь на себя страшное, невыносимо тяжелое бремя. Вот три пути, – отец Иоанн снова медленно и широко перекрестился.

– Но какой выбрать? – чуть ли не в отчаянии воскликнул Николай. – Какой мой путь?

– Все три твои. Господь всегда дает чаду Своему свободу воли и выбора.

– Какой же все-таки мне выбрать, отче? – тихо повторил Николай.

– То мне неведомо. Ты должен это сделать сам. Потому что отвечать за выбор будешь ты один – перед самим собой. И, разумеется, перед Господом нашим. Молись, Государь, молись!.. Господь не оставит тебя, даст ответ.

Николай уходил от отца Иоанна Кронштадтского в еще более тяжелом состоянии духа, чем пришел. Обратно в Царское Николаю тотчас же отъехать не удалось. На лютом морозе автомобиль отказывался заводиться. Шофер крутил заводную ручку, пока не взмок под своей кожаной курткой, сразу задубевшей от холода. К счастью, второй мотор находился неподалеку, в гараже Зимнего дворца на Захарьевской улице. Через полтора часа мотор был подан к подъезду монастыря.



С тех пор прошли три недели. Николай постепенно выходил из депрессии. Он уже лучше спал, вставать стал с хорошим настроением, возобновил свои немногочисленные и простые спортивные занятия, снова взялся за фотографию. Казалось, страх от второго кровавого знака его царствования – первым была ходынская давка – постепенно таял. Николай тогда не раз думал: как же все-таки часто бывает в жизни, когда какая-то мелочь, случайно оброненная фраза или просто острое словечко, небрежно произнесенное только ради глупого тщеславия и желания прослыть остроумцем, могут иметь огромные последствия, мощный отдаленный исторический результат, способный круто изменить жизнь человека и даже всего общества. Так достаточно чуть пошевелить в темноте мощным прожектором – на какой-то сантиметр, но вдали луч перемещается уже на километры.

В день ходынского ужаса, точнее, на вечер был назначен по случаю коронации бал у французского посланника. Родственники только что испеченного императора, из поколения молодых великих князей, предложили, нет! – потребовали прервать торжества, объявить траур по всей империи и, конечно же, отменить бал. Выслушивая их горячие речи, он застенчиво улыбался, непрерывно кивал головой и для себя решил сделать так, как они советуют. Младшие князья требовали также немедленно отставить и примерно наказать московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, кутилу и гомосексуалиста, который своими извращенческими пристрастиями опротивел всем уже донельзя. Но всего лишь одна фраза, неосторожно, или, скорее всего, намеренно вырвавшаяся у Великого Князя Александра Михайловича – у Сандро, дяди Николая, который был почти его ровесником, самым близким другом с детства и самым уважаемым советчиком, вдруг перевернула все. А сказал Сандро всего лишь то, что думали многие, и не только молодые представители династии, составившие впоследствии «молодой двор», постоянно фрондирующий со «старым»:

– Когда-нибудь этот педераст должен получить по заслугам! Он достоин большего наказания, нежели простая отставка.

Сейчас Николаю это казалось удивительным, но тогда он соглашался абсолютно со всем, что говорил Сандро, и готов был немедленно последовать его совету. Однако Александр Михайлович увлекся и перешел границу. Его фраза о педерасте и наказании неожиданно вызвала бурю со стороны всех старших великих князей. Они в один голос заявили, что такая неумная и торопливая мера бросит несмываемую тень на всю фамилию. А в такой нелегкий политический момент никому из Романовых не нужны дополнительные трудности и проблемы. Даже слепой способен увидеть, что Александру Михайловичу хочется добиться в каких-то радикальных кругах особой популярности. Это нетрудно. И в газетах о нем напишут, в том числе и за границей, в Европе, в первую очередь, – в Лондоне и Париже…

– Но за такую славу, когда один князь императорской крови требует наказания для другого князя императорской крови, я не дал бы и ломаного сантима! – вдруг возмутился всегда уравновешенный Павел Николаевич.

Именно его неожиданная реплика вызвала в тайных глубинах души молодого императора что-то похожее на страх пополам с досадой: он испытал миг молниеносного, нелепого, но сильного испуга оттого, что дядя Павел, как, бывало, делал отец, лишит его завтра утренней верховой прогулки и кофе со сливками. Тогда-то Николай и принял свое первое императорское решение, определившее характер его правления на четверть века, – любой ценой избегать стычек и противоречий с дядьями, перед которыми, особенно перед двухметровым и громогласным Николаем Николаевичем, он по-детски робел почти все время до конца своего царствования. И если в трудных случаях, как в деле Распутина, компромисс ему найти не удавалось, он просто отпускал вожжи, позволяя событиям двигаться самим – по воле судьбы и обстоятельств. Но когда он все-таки отваживался на серьезный шаг, на важное государственное решение – неважно даже, чьи интересы оно преследовало, общественные или сословные, то Николай невольно пытался подражать отцу, и это оказывалось хуже всего. Отец одной шутливо-небрежной фразой мог сбить спесь с любого европейского монарха и в мгновение если не решить, то снять сложнейшие внешнеполитические проблемы. Однажды в ответ на упреки, перемежаемые открытыми угрозами кайзера Вильгельма, недовольного сближением России и Франции, Александр III небрежно бросил реплику: «Вилли! Посмотри на себя в зеркало: ты же похож на пляшущего дервиша – смех, да и только!» Этого оказалось достаточно, чтобы кайзер на долгие годы замолчал вообще о любых претензиях Германии к России, даже если эти претензии были оправданы и справедливы. Зато потом Вилли отыгрался на Николае за все.

Но если от Александра III исходила громадная внутренняя сила и мощь его воли чувствовалась на просторах целых континентов, то попытки сына рявкнуть, где нужно, басом солидного пса, заканчивались тем, что из Зимнего дворца слышался визгливый лай дворняги, которая пугает, чтобы скрыть свой собственный страх. На первой же встрече с представителями земств, которые высказали надежду на дальнейшее развитие в стране местного самоуправления – для всеобщей пользы, Николай решил им показать, кто в России хозяин, и назвал их надежды и пожелания «бессмысленными мечтаниями». Самое ужасное вышло в том, что он тогда просто оговорился: собирался сказать «беспочвенные мечтания». Он и представить себе не мог, что эти два слова роковым образом способны повлиять на всю дальнейшую судьбу империи, династии, миллионов людей в России и на всей планете. Тогда один из самых убежденных и несгибаемых монархистов из земцев, известный ученый, филолог и историк Борис Никольский так рассказывал направо и налево об этой встрече:

– Представляете, мерзость какая?! Вышел к нам какой-то офицерик – плюгавый, рыжая борода набок, бледный, потный, рожа перекошенная. Заглянул, как студент на экзамене, в шпаргалку, которую прятал в картузе, потом взвизгнул на весь зал: «Бессмысленные мечтания, тяв-тяв!» и убежал. Кто это был? До сих пор не знаю! Говорят, император. Не верю. В Зимний дворец таких болванов вроде не пускали. Теперь пускают?

Именно после этого события произошло худшее, что могло случиться с любым монархом: даже наиболее убежденные монархисты теперь считали: Николай II не заслуживает ничего, кроме брезгливого презрения.

Контратака старших Романовых повергла Николая в полное смятение. Он понял, что у него не хватит смелости даже позвать Сергея Александровича к отчету. Какое уж там наказание… Не добавила новому императору твердости и горячая речь великого князя Николая Михайловича, самого уважаемого в семье и к тому же авторитетного в мире ученого-историка, который присоединился к Сандро. Глядя в глаза молодому императору, который с ужасом думал в те минуты только о том, как подавить неожиданную нервную икоту, Николай Михайлович медленно и четко, как на университетской кафедре, говорил своим пронзительным, не терпящем возражений голосом ужасные слова:

– Ники! Вспомни судьбу французских Бурбонов! Они предпочитали плясать в Версале, когда народ французский, их подданные, чьи интересы являются самым святым для любого монарха, изнемогал от голода и лишений, когда простой народ страдал и ждал милости от венценосцев, а они с бесконечным презрением считали собственный народ хуже скота! Бурбоны получили свое. Они тупо и упорно шли на эшафот, невзирая на все предостережения судьбы и самых уважаемых во Франции людей. Помни Ники, – и при этих словах Николай Михайлович неожиданно смертельно побледнел, – кровь этих пяти тысяч мужчин и женщин, погибших сегодня на Ходынском плацу, останется неизгладимым кровавым пятном на всем твоем царствовании! Да, ты, конечно, не в состоянии воскресить мертвых… Но ты можешь проявить заботу об их семьях. И не давать, ради Бога, повода твоим врагам говорить, что молодой русский Царь пляшет, в то время как его верноподданных, погибших такой нелепой и страшной смертью – простых людей, из самой глубины народа – везут в мертвецкую!

Николай внимательно выслушал своего знаменитого дядю; молодой русский царь уже успокоился, чуть застенчиво улыбался в свои густые рыжие усы и непрерывно кивал в знак согласия.

Вечером императорская чета танцевала у французского посла.

Французы, в том числе и сам посол, будучи уверенными, что бал, конечно, отменят или, по крайней мере, не будет плясок, улыбались, глядя на своих августейших гостей, и тоже танцевали, обмениваясь репликами по поводу того, что венценосцы Романовы, конечно, сошли с ума.

Тогда четверо младших Великих Князей – Николай, Александр, Михаил и Сергей Михайловичи – позволили себе неслыханную дерзость, грубейшее нарушение придворного этикета – покинули бал сразу, как начались танцы. Никто не имел права встать из-за стола или покинуть бал раньше монархов. Вот именно этого демарша Николай долго не мог простить Михайловичам, несмотря на то, что ушел с ними и его любимый и верный Сандро. В их отношениях уже никогда не восстановились былые сердечность и доверие, несмотря даже на то, что Сандро вскоре женился на сестре императора великой княгине Ксении Александровне, и это оказался счастливый брак.



Через три с половиной недели, когда в Петербурге робко заявила о себе весна 1905 года, дни становились заметно длиннее, а с крыш домов повисли огромные сосульки, с которыми отчаянно сражались дворники и околоточные надзиратели, граф Фредерикс сообщил в Синоде о желании императора принять в Зимнем дворце высших иерархов Русской православной церкви для совещания по чрезвычайно важному вопросу. По какому – Фредерикс не сказал да и сам не знал.

Еще в прошлом году, когда наследнику-цесаревичу исполнилось шесть месяцев, Николай в частной беседе с митрополитом Антонием Храповицким заявил, что считает необходимым восстановить в России институт Патриаршества со всеми его атрибутами, и попросил подумать и посоветовать, как это лучше сделать и кто, по мнению митрополита, мог бы стать первым избранным почти после 200-летнего перерыва Патриархом. В назначенный день представители высшего священства пришли во дворец. Император сразу, без каких-либо предварительных слов и разъяснений, спросил их:

– Как идет работа по созыву поместного Собора?

Храповицкий отвечал, что Русская Православная церковь, вся, без исключения и все священство с нетерпением ждут объявления даты созыва Собора, который, как сегодня уже известно доподлинно, с величайшей радостью и благоговением перед волей Всевышнего, которая открылась Его миропомазаннику, восстановит Патриаршество, которое когда-то ликвидировал предок его императорского Величества – Государь Петр Великий.

– А кандидата? Кандидата в Патриархи вы уже определили? – спросил Николай.

Иерархи ошеломленно и растерянно переглянулись. Наступило долгое, тягостное и почти неприличное молчание. «Следовало ожидать, – с досадой подумал Николай. – Каждый из них мнит себя Патриархом, не дает им покоя белый клобук!»

И сказал:

– Ну что ж, вернемся к этому разговору чуть позже.



Но прошло гораздо больше времени, нежели «чуть позже». Революция 1905 года разгоралась по Европейской России и угрожала перекинуться за Урал. Все лето крестьяне большинства губерний жгли помещичьи усадьбы, грабили имения, сбивали замки с барских амбаров и вывозили отборное барское зерно, уводили скот или резали его тут же, на подворье. В октябре империю потрясла всероссийская стачка, организованная большевиками. Но лишь к осени, поддавшись давлению Витте и великого князя Николая Николаевича, император подписал манифест от 17 октября о «даровании» гражданских и политических свобод. Империя приутихла, но ненадолго. Сложилось уникальное ублюдочное государство: монарх ненавидел созданный им же институт представительной власти – Государственную Думу – и постоянно искал повод ее распустить. Депутаты Думы платили еще большей ненавистью и каждый день все больше расшатывали трон.



Закончился революционный 1905 год еще хуже, чем начался. В декабре вспыхнуло московское вооруженное восстание, которое было подавлено с неслыханной доселе жестокостью.

– Вот они – ваши свобода и демократия! Я это предвидел, я говорил, что из этого выйдет!.. – в сердцах заявил император великому князю Николаю Николаевичу, когда Николаша пришел к племяннику с очередным проектом, как усмирить и обустроить Россию. И, испугавшись своей дерзости, император добавил на полтона ниже: – Настоящие зубы дракона! И я посеял их по вашей милости.

Великий князь удивленно посмотрел с высоты своих двух метров на хорошо причесанную и напомаженную новомодным бриолином макушку племянника.

– Что-то я не понимаю тебя, Ники! Разве это я заставил тебя подписать манифест, по которому народ получил как раз столько свободы, чтобы понять, что его в очередной раз после 1861 года обманули? Не припомню. И разве это ты меня предупреждал, что крохотные подачки только разъярят людей, потому что не решают главного – не дают перспективу жизни? Мне казалось, что дело обстояло как раз наоборот!

Николай подергал правый ус.

– В самом деле, дядя, я погорячился, прошу меня извинить… Да, разумеется, это Витте заставил меня подписать проклятый манифест. Две недели выкручивал мне руки. Доломал!.. И вот результат…

Николаша укоризненно покачал головой. Он уже забыл, как падал на колени перед своим племянником и угрожал застрелиться тут же, немедленно, на его глазах, если тот не подпишет манифест здесь, прямо при нем.

– Нет, Ники! Нет, Ваше величество! Ты сейчас пожинаешь результаты своей непоследовательности и нерешительности. Ты дал народу не свободу, а только ее призрак. Разбудил надежды и тут же уничтожил их. Все равно, что ты раздел гризетку догола, а сам бросил ее и пошел в полк пить шампанское! Самое главное, умоляю, никому никогда не говори, что Витте выкручивал тебе руки. Всегда найдутся легковерные люди, а их в России даже больше, чем в Петербурге. Непременно начнут врать, что из нашего Царя, из полновластного Самодержца какой-то Витте веревки может вить. Если уж ты взял на себя ответственность – все, обратного пути нет!

– Но дядя Николай! Надо же как-то остановить этот пожар, безумную вакханалию революционного кровопролития! А как? У вас есть какие-нибудь идеи? Как бы вы поступили, если бы оказались на моем месте?

– Именно с этим я к тебе и пришел, дорогой мой Ники! – улыбнулся в свои жесткие седые усы Николаша. – Только я хочу высказаться как твой верный подданный, а не как умалишенный и опасный мечтатель, который, я считаю, не имеет права даже на секунду, пусть даже в шутку, представить себя на твоем месте. Подобные допущения, даже если они и совершенно невозможны, есть большая опасность и никогда к добру не приведут… Но все-таки я хочу сказать, в чем твоя ошибка, Ники. Но при одном условии: на мои слова не обижаться и не впадать в депрессию! Я пришел к тебе по-родственному – поговорить о семейных делах. В конце концов, империя – наше общее семейное дело. И я пришел не для того, чтобы тебя в чем-то поучать. Ты уже сам способен научить любого государственного мужа… Десять лет на троне – это что-то да значит!..

Николай тоже иногда считал, что может научить любого государственного мужа, как управлять империей, поэтому грубую лесть Николаши он воспринял как должное.

– Твоя ошибка, Ники, в том, что ты не хочешь или просто еще не собрался задать себе вопрос: «А кто же управляет революцией в настоящий момент? Кто ее вожди? Чего они хотят? Почему не торопятся сформулировать свои требования или хотя бы провозгласить цели?» И только ответив на эти вопросы, можно переходить ко второму этапу тушения революционного пожара.

– И какой же этот второй этап? – спросил Николай. – И что он собой представляет?

– Это этап чрезвычайно ответственный, важный и в определенной степени щепетильный. Вроде заключения сепаратного мира с противником. Надо начинать переговоры с главными революционерами. Но ни в коем случае не обнаруживая своей заинтересованности или готовности, пусть тоже абстрактной, отвлеченной, пойти на какие-либо компромиссы. Поручи деликатную миссию самому толковому министру, например Витте.

– Что? – разочарованно отозвался Николай. – Опять Витте? Он уже сейчас возомнил себя президентом будущей республики. А что может случиться, когда он войдет в сношения с вождями революции? Может случиться антигосударственный заговор – под видом наведения порядка и углубления дальнейших демократических реформ. И в одно прекрасное утро я проснусь, но часовой меня не пустит в уборную. Витте с его революционерами постановит держать меня под арестом. Я ему не доверяю.

– Тогда сначала определи вождей! – настойчиво повторил Николай Николаевич. – Сейчас наступил момент, когда они высунут головы из своих нор и поставят тебе условия. Ты все время будешь должен отвечать на их выпады. Надо действовать с опережением. Пусть они обороняются. Не давай им передышки! Держи постоянно под огнем тяжелой артиллерии!

– Какой артиллерии? – недоуменно спросил Николай.

– Я имею в виду активную, наступательную, победоносную внутреннюю политику! Ты должен опережать своих противников, держать их в постоянном напряжении, теснить на всех направлениях!.. Но, конечно, тебе понадобятся сильные командиры, смелые и решительные военачальники. Ты абсолютно прав насчет Витте: пора его вообще убирать со сцены. Он слишком много стал себе позволять. Послушать его – так без него и его жены-еврейки ничего хорошего в империи не делалось.

«Назначить тебя, что ли, в школу прапорщиков лекции читать?» – с досадой подумал император, но самым почтительным тоном сказал вслух:

– Дядя Николай, ваше сиятельство! Кого вы конкретно имеете в виду? Может, вы сами согласитесь возглавить кабинет? И войти в сношения с вождями революции?

Николай Николаевич протестующе замахал длинными, словно мельничные крылья, руками:

– О, нет! Это было бы не самое лучшее решение. То есть даже – самое плохое решение!.. Ники, дорогой, я готов выполнить любое твое поручение и служить тебе в любом качестве и на любой должности. И я бы честно и конца выполнил свой долг и на посту премьера. Но подумай, только представь себе, о чем завопят наши монархисты и наши либералы в один голос! Они, сегодняшние непримиримые враги, дружно и в полном согласии будут причитать, что династия полностью узурпировала власть и не собирается делиться даже ее крохами, которые ты пообещал в манифесте. Но это вопрос номер два. А номер первый – вожди, вожди, вожди! Переговоры, переговоры, переговоры!

– Кого вы имеете в виду? Переговоры с кем?

Великий князь вопросительно воззрился на императора.

– Ники! Я перестаю тебя понимать. Ты должен знать имена своих врагов – открытых и скрытых – лучше, чем я. Ведь это у тебя в подчинении охранное отделение Департамента полиции, а не у меня!..

Николай Николаевич, как всегда, обнаружил свою редкую неспособность понимать, что творится вокруг в обычной, живой жизни, которую не перенести на карту-трехверстку и не воспроизвести в тактических играх. Никаких «командиров» или «вождей» революции не было и в помине. Ни большевики с меньшевиками, ни эсеры, никакие другие партии не могли похвастаться тем, что на этом этапе полностью управляют революционным процессом.

Революция 1905 года большей частью перешла в стихийную стадию и стала неуправляемой, подобно лесному пожару, в чем и был весь ее ужас, пропитавший все ярусы власти. Летом даже гофмаршал Бенкендорф неслыханно осмелел и сокрушался направо и налево, что императору Николаю с его большой семьей – пятеро детей и из них один совсем младенец! – очень трудно будет найти пристанище у своих заграничных родственников. «А ведь революция только начинается! – предупреждал престарелый гофмаршал; он уже несколько лет вообще не покидал Зимнего дворца, но прекрасно разбирался в том, что за дела творятся за его стенами. – Остановить ее или хотя бы смягчить наш молодой и малоумный царь не сможет».

Уже упомянутый известный основатель и деятель националистического «Союза русского народа» Борис Никольский, убежденный и несгибаемый монархист, которого бесконечно уважал даже император, несмотря на его резкие и даже враждебные выпады в адрес царя, записал в своем дневнике 15 апреля 1905 года:

«Сознаться ли вам по секрету? Я думаю, что нашего царя органически нельзя вразумить. Он хуже, чем бездарен! Он – прости меня, Боже, – полное ничтожество! Если это так, то не скоро искупится его царствование. О, Господи, неужели мы заслужили, чтобы наша верность (самодержавию!) была так безнадежна?.. Я мало верю в близкое будущее. Одного покушения на царя теперь мало. Нужно что-нибудь сербское[26]. Конечно, тогда мне первому погибать. Но мне жизни не жаль – мне Россию жаль».

И еще одна его запись через 10 дней: «Мне дело ясно. Несчастный вырождающийся Царь с его ничтожным мелким и жалким характером, совершенно глупый и безвольный, не ведая что, творит, губит Россию. Не будь я монархистом, – о, Господи!.. Пора крест на все ставить. Блаженны почившие».

И – еще запись сразу после Цусимской трагедии: «19 мая. Четверг. В какое ужасное время мы живем! Чудовищные события в Тихом океане превосходят все вероятия. Что дальше будет, жутко и подумать. Когда я во вторник у Богдановского узнал, еще до теперешних подробностей, то я сказал: «Конец России самодержавной и, в лучшем случае, конец династии. На чудо рассчитывать нечего… и всего ужаснее ждать объяснений, как могли суда Небогатова сдаться в плен… Когда я сказал, что – конец династии, меня спросили, что же делать. Я сказал: переменить династию. Но конечно, если бы я верил в чудеса и в возможность вразумить глупого, бездарного и невежественного человека, то я бы предложил пожертвовать одним-двумя членами династии, чтобы спасти ее целость и наше Отечество. Повесить, например, Великих Князей Алексея (адмирала флота) и Владимира Александровичей, Ламздорфа и Витте, запретить по закону Великим Князьям когда бы то ни было занимать ответственные посты, расстричь митрополита Антония (Вадковского – духовника царя. – Ред.), разогнать всю эту шайку и пламенным манифестом воззвать к народу и заключить мир с японцами до боя на сухом пути. Тогда еще все может быть спасено. Но это значит: распорядись, чтоб сейчас стала зима. Замени человека другим человеком…

… Династия – вот единственная жертва. Но где взять новую? Ведь придворный переворот неизбежен, ибо при нем, перевороте, – долой закон о престолонаследии, а тогда – полная смута.

Словом, конец, конец! Чудес не бывает. Конец той России, которую я любил, которой я служил, в которую я верил. Конец не навсегда, но мне уже не видеть ее возрождения! Надолго ночь. Агония еще может продлиться, но что пользы? Если бы можно было надеяться на его (царя) самоубийство – это было бы все-таки шансом. Но где ему!»



…Лишь после окончания зимней сессии Синода его члены во главе с первенствующим петербургским митрополитом Антонием (Вадковским) отправились в Зимний попрощаться с императором и дать ему свое благословение на дальнейшие труды.

Царь был в хорошем деловом настроении. Он спросил, каковы сейчас представления Церкви относительно восстановления Патриаршества. И снова синодалы, как в прошлый раз, в один голос воодушевленно заговорили, что этого славного события, как великого праздника, по-прежнему с нетерпением и радостью ждет все священство и весь Православный мир.

– Со дня нашей последней встречи, – начал Николай, – прошло достаточно времени. У меня была возможность изучить некоторые исторические документы по теме. Разумеется, я далек от мысли тягаться ученостью с присутствующими здесь богословами, авторитетными и известными в России и в мире. Это выглядело бы смешно и нелепо. Я только хотел бы прояснить свою позицию в отношении некоторых проблем. И прошу, елико возможно, отнестись к моим словам критически. Если я в чем-либо ошибаюсь, прошу великодушно указать на эту ошибку, потому что дело не в личных амбициях монарха, а в поиске истины, от которой может зависеть судьба Святой Руси.

– Итак, святые отцы, – продолжил Николай, – речь пойдет об очень серьезных вещах. Я пришел к выводу, что самым удачным духовно-государственное устройство России было лишь в начале царствования нашей династии. Тогда самим Господом нашим был России дан пример, какими должны быть отношения главы церкви и главы государства: на царство был избран Великий Государь Михаил Федорович, а в Патриархи – его отец Владыка Филарет. В том Соборном определении было особо отмечено, что преосвященный Филарет избирается Патриархом потому… потому что… – тут царь взял со стола листочек бумаги и прочитал: – «… не токмо как мужа во учениих Божественных Апостол и Отец зело изящна, и в чистоте жития и благих нрав известна; наипаче же избирается яко по плоти той царев отец, и сего ради да будет царствию помогатель и строитель, сирым заступник и обидимым предстатель…». Святая Русь начала возрождаться и сбросила с себя иноземное польско-литовское и татаро-турецкое иго, преодолела Смутное время именно в тот век, когда отец и сын… – царь еще раз повторил со значением, и голос его дрогнул, – отец и сын вместе стали во главе единой Православной державы! Патриарха, как и Царя именовали Великим Государем, и между Церковью и Государством установились истинно родственные отношения – не только духовные, но и кровные, – Николай замолчал, пытливо оглядывая иерархов.

Все они слушали, затаив дыхание. Только митрополит Флавиан Городецкий шумно вздыхал, и в его легких было слышно простудно-бронхитное клокотание.

– Так вот, святые отцы, – продолжил царь после минутной паузы. – Я жду от вас совета: какой вывод мне сделать из нашего не очень оживленного разговора?

Тут архиепископы Антоний Вадковский и Антоний Храповицкий, перебивая друг друга, заверили Николая, что священству хорошо известно об этом событии, как минимум, из курса православной истории, который читается в семинарии и академии, и не найдется священнослужителя, который не считал бы сей исторический факт промыслительным для России.

– Я не о том, – мягко поправил их Николай. – Я снова, как и при нашей предыдущей встрече, спрашиваю: вы наметили кандидата в Патриархи, учитывая исторический опыт Руси? Время назрело. Есть все основания полагать, что Россия снова может ввергнуться в Великую Смуту.

И снова ответом ему было полное и тягостное молчание. Не дождавшись ничего и видя замешательство иерархов, Николай сказал:

– А что, если я, как вижу, вы кандидата себе еще не успели наметить или затрудняетесь в выборе… что если я сам его предложу? Что вы на это скажете?

– Кто же он? – спросил митрополит Владимир Богоявленский.

– Кандидат этот, – ответил император, – я сам.

Синодалы в изумлении стали переглядываться, некоторые перешептывались; митрополит Флавиан заклокотал своими бронхами, покачивая клобуком.

– Что же? – спросил царь и слегка покраснел. – Никто ничего не говорит? Хорошо. Тогда я хочу пояснить: по соглашению с императрицей, я оставляю престол моему сыну и учреждаю при нем регентство. Оно будет поручено государыне и брату моему великому князю Михаилу Александровичу. Затем я принимаю монашество и священнический сан, и уже в новом своем качестве предлагаю себя вам в Патриархи – теперь уже официально. Но, конечно, после того, как Синод первым столь же официально предложит мне занять патриарший престол. Так скажите же мне главное: угоден ли я вам и что вы обо всем это думаете?

И снова ответом ему было гробовое молчание. Иерархи словно окаменели, затих даже митрополит Флавиан.

Николай побагровел, окинул синодалов пристальным негодующим взглядом, встал и, ни слова не говоря, вышел.

Тем же вечером архиепископ Антоний Храповицкий записал в своем дневнике: «Мы остались сидеть, как пришибленные, готовые, кажется, волосы на себе рвать за то, что не нашли в себе нужных слов и не дали императору достойного ответа. Нам нужно было ему в ноги поклониться, благоговея перед величием подвига, принимаемого Государем на себя для спасения России, а мы… промолчали!

Мысль государя предлагала редчайший и счастливый исторический шанс, это была единственная комбинация, при которой не только патриаршество восстало бы из могилы в небывалом величии, но возродилось бы Православное государство, снова возникла бы симфония Церкви и Кесаря!.. Но было поздно и тогда уже не поправимо: великий момент был нами не понят и навеки упущен – «Иерусалим не познал времени посещения своего…»



Через два дня Николай встретился со своим духовником митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Антонием – царь хотел еще раз обсудить свою комбинацию и продумать, как ее все-таки осуществить.

Митрополит всегда был самым горячим сторонником восстановления Патриаршества. Правда, в светских кругах говорили, что Антоний – тайный масон, состоит в ложе «Звезда Востока». Однако конечная цель у масонов совсем не та, которую декларировал император, мало того – совершенно противоположная. Контролировать Патриарха и его окружение гораздо легче, нежели манипулировать Синодом, где надо иметь большинство голосов. Свой Патриарх должен добиться полного отделения церкви от государства. В таком случае Патриарх получит огромную власть над умами верующих, и управлять православной Россией он будет, при необходимости, почти независимо от царя. Николай, впрочем, разговорам о масонстве своего духовного отца не верил так же, как и сплетням о Распутине и компрометирующим старца документам, которые сочинял для Николая шеф жандармов Джунковский. Главный жандарм России, кстати, говоря, поставляя царю ошеломляющую «распутиниаду», обнаружил свою полную некомпетентность в искусстве фальсификации, что легко может обнаружить более или менее внимательный читатель его «документов».

Самовыдвижение царя в Патриархи словно обухом по клобуку ударило митрополита. Он хорошо увидел, что Николай, несмотря на свою вопиющую неспособность к прогнозам, на этот раз понял, что с его избранием церковь и государство становятся семейным династическим делом. И это может иметь огромное положительное значение для России – для ее единства и развития. Станет возможным то, чего Запад боится, как огня уже более тысячи лет: мощное консолидированное государство-семья неизбежно станет мировым лидером и сможет диктовать свою волю не только другим державам, их объединениям и союзам, но и целым континентам.

О. Антоний благословил царя и поцеловав ему руку, осторожно сказал:

– Ваше намерение, Государь, посвятить всю свою дальнейшую жизнь Господу – спасительно для нашей бедной России – для Святой Руси, для нашей Церкви. Оно ошеломило иерархов своим Божественным смыслом и промыслом, понять которые даже самому высокому члену Синода сразу было не дано. Однако, будучи вашим духовным отцом, я поступил бы неподобающе, если бы сегодня смолчал о некоторых последствиях, которые могут возникнуть, нет – возникнут непременно и бесповоротно. Если их не замечать и не принимать во внимание, они способны принести не пользу России, а большой вред; не укрепление основ, а еще большие, чем мы наблюдаем сейчас, потрясения – вплоть до разрушения империи. Самое опасное – ошибочно выбрать время для проведения столь важных реформ.

Теперь настала очередь царя онеметь. Но он быстро овладел собой и почти спокойно, хотя и с некоторым удивлением, спросил:

– Отчего же вы так полагаете, владыка? Как может случиться потрясение основ, когда выход, предлагаемый мною, служит единственно их укреплению? Поясните вашу мысль, прошу вас.

Митрополит поправил панагию, перекрестился и медленно и проникновенно заговорил:


– Ваше величество, вы ссылаетесь на нашу историю – историю Святой Руси и Династии. Но вспомните! Государь, Царь Михаил Федорович, когда он воссел на престоле российском, был очень молод, но, тем не менее, уже имел царский возраст[27]. И он был полноправным царем. А цесаревич Алексей Николаевич – еще полный младенец. Следовательно, вы сами изволили отметить, неизбежно и необходимо будет ввести регентство. Это совершенно иная ситуация. Это – совсем другие исторические и, если будет позволено мне так выразиться, другие общественные и политические условия. Они породят в народе и еще больший разброд, неповиновение законным властям, потому что найдется много охотников тем или иным способом проникнуть в Верховную власть и поставить ее себе на службу, ища личной выгоды. Ежели так случится и регентство будет введено, то уверяю вас: целых двадцать лет, а может и больше, вокруг императрицы Александры и Великого Князя Михаила Александровича будут неустанно плестись интриги, возникнут различные придворные и светские политические партии, которые начнут ожесточенную борьбу за влияние на регента, а потом на наследника еще до того, как настанет его царский возраст. И даже вы, Ваше величество, хоть если будете в сане Патриарха, не справитесь с ними – с теми, кто жадной толпой будет вертеться у трона. Я бы не стал преувеличивать возможности Патриаршей власти хотя бы потому, что нынче уменьшается численность православной паствы и все сильнее и откровеннее распространяется атеизм. Вы, как очевидно, полагаете, что численность верующих все равно останется большая, и те, кто не подался в атеизм, сохранят и даже умножат стойкость веры и преданность династии. Но – человек слаб! И в России, как и в любом другом государстве, найдется определенное число людей, которые, почуяв выгоды, отрекутся от православия и предадут не токмо своего государя, но и мать родную. Если бы это было не так, то Россию, ее сферы, уже давно населяли бы сплошь ангелы. Признаюсь, я не видел, не вижу и, наверное, не увижу в этой жизни на нашей грешной земле, хоть одного ангела…

Николай хмыкнул, но перебивать митрополита не стал.

– Большие соблазны охватят немало людей… И им, как никому другому, необходимо продолжать и поддерживать смуту, ибо только она дает временщикам и интриганам наилучшие возможности для утоления их притязаний, для личного обогащения, для удовлетворения их гордыни и тщеславия! Там, Государь, – указал Антоний перстом в окно, – там еще кипит революция, ее котел может взорваться в любую минуту от перегрева, и нам остается только молить Бога, дабы хоть через край не переливалось. При регентстве и вашем патриаршестве, вы уже не сможете издать указ или закон и не будет у вас средства заставить всех подданных исполнять уже изданные… Дай, Господи, будущему Патриарху хотя бы уберечь нашу Православную церковь! Усилия в этом направлении будут положительными, если престол займет иерарх, авторитетный в церкви и миру, знающий Закон Божий и Устав богослужений. Тот, кто давно известен и церкви и пастве своим благочестием. Тот, кого церковь и мир знают давно, а потому уважают и будут подчиняться ему без ропота и критики – с радостью. И поэтому…

– О чем вы говорите, ваше высокопреосвященство! – перебил его Николай, чего с любым собеседником он себе почти никогда не позволял. – О каком спасении Православной церкви вы говорите? Она стоит тысячелетия и стоять будет, ее не в силах разрушить даже самые алчные – и история об этом свидетельствует. И простоит еще века! Наш русский православный народ…

И тут митрополит Антоний позволил себе неслыханную дерзость.

– Наш русский православный народ… – неожиданно он перебил царя и вдруг замолчал. Выждав несколько секунд, продолжил: – Да, вы правы, Ваше величество, более православного народа, чем наш, на земле нет. Но осмелюсь повторить: нельзя преувеличивать это качество, упиваться им, ведь этак можно ослепнуть духовно и душевно. Теперь же каждый день до нас, до Синода, доходят вести, одна другой страшнее и печальнее: об ограблениях церквей и монастырей, об избиении и даже убийствах священников!.. И пусть бы грабили и убивали служителей какие-нибудь так преступные сектанты – так нет же! Зверства эти творят простые русские мужики – те самые православные, крещеные и еще вчера богобоязненные… И почему, откуда сия напасть, понять – но не оправдать – можно. Потому что повод к неуважению священства нередко подает само священство. Пьянство, разврат, мужеложство, педофилия, пренебрежение Уставом богослужения, воровство из церковных касс – вот какая напасть обрушилась на нашу церковь сейчас, в эти годы, в эти месяцы, на наших глазах… Да, найдутся такие, кто скажет: зло сие наблюдалось в церковных рядах и раньше. И что в других церквах, в первую очередь, в римско-католической и также в военно-монашеских орденах зла, стяжания и мерзости разврата было и есть еще больше. И что латинская церковь, а также ее лютеранские и кальвинистские ответвления давно перестали быть церковью и превратились в исключительно политические организации. Но сие утешение слабое. Потому что от этого наши беды не становятся менее тяжелыми. Точно так же можно сказать, что распад гниения и мерзость запустения принесло Русской православной церкви теперешнее «освободительное» движение – сейчас, на наших глазах! Но ведь снова не легче от тех слов! Выжигать язвы огнем, отсекать гниющие члены беспощадным мечом – вот чем придется заниматься новоизбранному Патриарху. Да: наказания, жестокие репрессалии, особенно, против священнослужителей, пусть даже явных отступников и преступников, – зло. Но достанет ли у вас сил, Государь, – сил творить зло добра ради? Сможете ли вы любить Церковь и ее паству так сильно, чтобы любовь ваша стала безжалостной, жестокой и беспощадной? Боюсь, что вы, Государь, не сможете. Неизбежно придется творить зло – ради того, чтобы утвердить добро, во стократ большее. Иной раз наказываешь собаку, ребенка – и уже сердце болит. А тут предстоит беспощадная чистка среди священнослужителей, даже я сказал бы – своего рода террор!.. Увы, достаточное число из братии – из тех, о ком я хорошо знаю, давно заслужило и каторжные работы, и вечную ссылку. Вы готовы взять на себя такое бремя, отчего вам сам Фома Торквемада[28] не позавидует? Опасаюсь, что не сможете. Это не по вашему характеру. И трон царский тоже будет брошен, отдан будущей камарилье, которая, конечно, существует и сейчас, но вырастет и окрепнет в сотни раз больше, когда вы уйдете из Зимнего дворца!

Митрополит перевел дух, потом беззвучно заплакал и тяжело сел в кресло. Его черные скорбные глаза, залитые слезами, прожигали душу Николая насквозь. И больше всего царю всего хотелось немедленно вскочить и убежать пешком к себе в Царское Село, в тишину и покой своего кабинета, куда не достигали бы страшные, истерические слова митрополита. Так они оба сидели молча – царь, оцепеневший от картины, которую ему нарисовал митрополит, и высокопреосвященный Антоний, погрузившийся в темную грусть. Наконец Антоний шумно вздохнул, приподнял полу рясы, под которой у него объявились обыкновенные офицерские брюки, заправленные в сапоги, достал из кармана сложенный вчетверо клетчатый носовой платок. Он аккуратно вытер глаза, усы и бороду, высморкался, снова сложил платок и сунул в брюки. И уже совершенно спокойным, но не терпящим возражений голосом произнес:

– Я имею счастье быть вашим духовником, Государь. Вы сами меня избрали для такого высокого и ответственного назначения. И тем дали право не лгать вам, даже во спасение, и предостерегать от гибельных шагов и тем паче мыслей – насколько это по моим слабым силам… И как ваш духовный отец, – тут голос Антония окреп и налился мощью, – я обязан вас предостеречь!

– От чего же предостеречь? – шепотом спросил император.

– Пока – по крайней мере, сегодня – ваше стремление стать Патриархом я могу расценивать не столько как желание послужить Господу, Его Церкви и Святой Руси. Но и как еще одно желание, пусть даже в душе еще отчетливо не высказанное: обеспечить себе личное удобство, как говорят за границами – «комфорт», избавившись от государственных хлопот и забот об Отечестве. Пребываю в надежде, что ошибаюсь! – быстро и примирительно добавил митрополит, увидев как протестующе и с обидой сверкнули глаза царя. – Но, согласитесь, такой – личный мотив тоже может иметь место, пусть даже как досужее предположение. И я считаю совершенно недопустимым для моего духовного чада его желание достичь личного спасения путем оставления своего царственного долга. Он на Ваше величество возложен Самим Господом Нашим Иисусом Христом. Вы – Его помазанник и не можете искать более легкой жизни. Потому что регентство, задуманное вами, не предохранит измученный народ наш от неминуемых опасностей и дополнительных страданий. И потому, если вы, Государь, сын мой, все-таки сочтете необходимым испросить моего духовного благословения на ваше оставление престола и на ваш переход в иноческое состояние, то я такого благословения и положительного напутствия дать не считаю возможным! Почему не считаю, – я попытался только что разъяснить. Если вы не согласны со мной, стало быть, я разъяснил плохо…

К Николаю уже вернулись его выдержка и самообладание.

– Я понял вас, ваше высокопреосвященство, – спокойно и вдумчиво сказал император. – Значит, и этот путь для меня закрыт, – он вздохнул, поднялся с кресла, перекрестился на икону Христа Вседержителя – такую же, как у отца Иоанна, но кисти другого мастера. – Вот и отец Иоанн мне говорил примерно то же, что и вы.

Потом царь упрекал себя за свои последние слова об о. Иоанне. Нехорошо вышло. Николай хорошо знал, что между митрополитом Антонием и отцом Иоанном существует давняя вражда.

Митрополит страшно ревновал Иоанна к пастве, завидовал его славе и народной любви – причем, настолько, что даже был не состоянии скрывать свои чувства. Лишь немного погодя Николай полностью осознал, что своим вроде бы случайным и вполне, в общем, естественным упоминанием о разговоре с настоятелем Кронштадтского собора, которого за его божественный дар пророчества, исцеления и утешения еще при жизни в народе считали святым, он подсознательно хотел мелко отомстить о. Антонию за пережитые императором полчаса назидательной порки. Потом он раскаялся, даже наложил на себя добровольно небольшую епитимью, заставив себя тридцать три раза прочесть Иисусову молитву. Но тогда он наблюдал за митрополитом с интересом школьника, воткнувшего в учительский стул железное перо и теперь ожидающего, когда учитель на него сядет. Но Антоний и бровью не повел.

– Что же… Мне не дано, наверное, прозревать будущее до мелких подробностей… как некоторым другим, – ворчливо отозвался митрополит. – И потому я не уверен, что окажусь во всем прав. Не думаю, что путь Вашему величеству к Патриаршему престолу закрыт навсегда, – посластил пилюлю Антоний, что слегка приободрило царя. – Вполне возможно, что когда Цесаревич достигнет совершеннолетия, вы, Государь, будете иметь и полную возможность и полное моральное право вернуться к теме и снова соискать иноческого сана и Патриаршего престола. Когда наступят лучшие времена!

Император отрицательно покачал головой и, тонко, чуть грустно улыбнувшись, ответил:

– В лучшие времена в моем предложении нужды не будет. Да и Патриарх у нас, конечно, появится – надеюсь, это будет достойный пастырь. Выжидать больше нельзя, вы сами меня в этом убедили еще раз. Благословите, Ваше Высокопреосвященство! – Николай склонил голову, перекрестился на Христа Пантократора и вышел.

Он уже был абсолютно спокоен, потому что понял своего духовника – понял то, что тот не сказал и никогда не сказал бы. Догадалась и Александра:

– Он сам желает престола! И ничего тругого. Я абсолютно уверена… И здесь интрига – в Святом Божьем деле! Позор!.. Как мошно? – возмущенно обратилась она к иконе Владимирской Богоматери – самой своей любимой.

Николай осторожно возразил:

– То, что он рассказал о происходящем вообще в Церкви – действительно, ужасно. Он считает, что справиться со злом, проникшим во святая святых, остановить процесс разрушения Веры и Церкви сможет человек иного, чем я, склада. Нужна очень большая чистка. Репрессалии и наказания неизбежны. Это я хорошо понимаю, и в этом Вадковский прав. Другое дело…

– Ники! Друг мой! Никогда! – перебила его Александра. – Ты – Царь, ты – Кесарь, ты можешь все и имеешь право на все! С Божьей помощью, конечно, а Господь тебя не оставит и даст силы исполнить Его волю. Ты разве не видишь, как наступило время для решительных и сильных тействий. Твой великий предок Петер не спрашивал у тогдашнего Патриарха – хочет он осфободить место или нет. И просто ссадил его с престола.

– Не совсем так, – уточнил Николай. – Старый Патриарх умер, а выборы нового император Петр Алексеевич отменил.

– Не имеет значенья! Главное, он решился. Он знал, что в тот момент нужно России, какое устройство. Петер Великий не пользовался любофью церковников – это мы все знаем. Они ему мешали во всем. Ставили палки в колеса, ругали с амвонов, объявляли Антихристом.

– Да, – подтвердил Николай. – Даже провозглашали с кафедр, что царь Петр из-за границы не вернулся, а вместо него мучает народ строгостями «подмененный» – самозванец…

– Doch!.. Вот!.. Видишь?! Как можно было с такими церковными начальниками улючшать что-либо в России? Что они советовали бы Государю? Что благословляли? Петер Алексеевич знал – нужна решительность. Тогда было нужно ликвидировать Патриаршество. Так же как сейчас нужно восстановить. Почему ты спрашиваешь разрешения у этого интригана?

– Какого интригана? – переспросил Николай.

– У Антония! – воскликнула императрица. – Зачем ты делишься с ним своими сокровенными планы?

– Но ведь он мой духовник – как же иначе! – удивился Николай.

– Ты сам его выбрал для этой роли, – заявила Александра. – В твоей воле дать ему das Abschied – отставку. И тогда ты, наконец, убежден станешь, что он никакой тебе не наставник, не друг и даже не единомышленник! А просто конкурент, соперник, желяющий получить теплое место и гордыню потешить… Никакого дела до нашей бедной Родины у него нет. Иначе он предложил бы тебе свою поддержку, помощь в святом деле, вдохнул бы в тебя дополнительные силы. Веру в успех того, что ты задумал. А знаешь ли ты, что Вадковский – тайный масон? Его уже за это надо расстригать и постригать – с позором!.. И вообще, выслать туда, куда его «братья-каменщики» не смогут добраться!..

– Аликс, – смутился Николай. – До меня доходили эти досужие, ничем не подкрепленные разговоры, и я сожалею, что ты к ним прислушиваешься и даже их пересказываешь мне… Так можно кого угодно обвинить.

– Ники, родной мой! Ведь все очень просто: распорядись, пусть Батюшин[29] выяснит все от начала и до конца, чтобы не пользоваться сплетней и светски разговоры. Только не поручи Департаменту полицай – эти сразу разнесут по всему свету, что у русский император духовник – масон!

– Да, в этом – ты абсолютно права, – вынужден был согласиться Николай. – Завтра же распоряжусь.

Однако император, всегда аккуратный в делах, ничего не забывающий – у него не было личного секретаря, не говоря уже о личной администрации или канцелярии, – не дал поручения военной разведке. И дальше события развернутся снова по-своему, будут следовать друг за другом, плохо совпадая с царскими представлениями об окружающей действительности, с прогнозами императора и его желаниями, которые все реже и реже он превращал в конкретные действия.



Патриарх в России все-таки появится, но не скоро: только через тринадцать лет и уже в другой России – в советской. Претендовать на престол будут трое: действительно, сам Антоний Вадковский, митрополит Антоний Храповицкий и будущий святитель Тихон. Разговоры о том, что Вадковский делает в масонской ложе карьеру и уже достиг какого-то высокого градуса, продолжались до тех пор, пока он неожиданно и при странных обстоятельствах скончался. Опять-таки же ходили сплетни, будто отправили его в лучший мир братья-каменщики, потому что он вольно или невольно привлекал к ложе слишком большое внимание.

Антоний Храповицкий станет Первоиерархом Русской православной Церкви Заграницей.

А Патриархом в РСФСР изберут Тихона, который вскоре примет мученическую смерть от гонителей Православия, которые через двадцать лет отчасти получат справедливое воздаяние в жестоком и героической 1937 году.



Но тогда, еще до второй революции, но уже после кровавого усмирения первой, чем три года подряд занимался новый премьер Столыпин, один из самых безжалостных, самых тупых и самых невежественных высших чинов России, царь записал в своем дневнике в 1908 году[30].



«Царское Село. 23 декабря. Четверок. Погода хорошая, но солнце показывалось всего 2 раза на несколько минут. Небольшой мороз не холодит, только бодрит и освежает. Однако же снега до сих пор нет, если не считать короткой метели в ноябре. Неужели и в Рождество останемся без снега?

Почти три года прошло со времени того отвратительного и унизительного для меня разговора с о. Антонием, однако, по-прежнему у меня все перед глазами, тревога и горечь не дают успокоения и по сей день. Что-то в душе обрушилось и даже сломалось, не в части веры, а в части отношения к некоторым иерархам. С тех пор я потерял желание подпускать кого-нибудь из них близко к себе, к душе. Ограничивать их общение со мной как с Монархом, разумеется, было никак нельзя. В противном случае нашлось бы много желающих в сей же час увидеть в таком изменении личный мотив (который и в самом деле имел место), а давать повод так рассуждать невозможно: не с партикулярным Романовым они имеют отношения. В назначенные часы, а когда надо, то и без доклада графу Фредериксу они получали свои аудиенции, я подписывал указы о присвоении им орденов, других знаков отличия, о пожертвованиях из средств от удельных земель, об открытии и содержании за счет казны семинарий и воскресных школ, о назначении пансиона вдовам священников, потерявших здоровье или погибших во время выполнения своего миссионерского долга в Сибири, в Монголии, Китае или Манчжурии, в Средней Азии и даже в Африке. Было несколько встреч с о. Антонием. И мы общались так, как словно никаких тяжелых объяснений между нами не было или же оба мы молчаливо, без слов, договорились не касаться больше той темы. Деятельность Синода по созыву поместного Собора, который был намечен на 1907 год, явно сходила на нет. Это хорошо, так как в силу меняющегося моего восприятия всего, что касается управления Церковью, я уже не так уверен, что восстановление Патриаршества принесет то, что ожидается. Между высшим священством, за исключением разве что о. Иоанна Кронштадтского, и мной выросла незримая стена. Еще хуже – недавно заметил за собой новую и неприятную самому себе особенность: встречаясь или беседуя с кем-либо из клириков, независимо от его звания и положения, поневоле всматриваюсь в его лицо, вслушиваюсь в его слова по-новому, потому что ищу в его лице и звучании его голоса признаки своекорыстия, неискренности и глупости. Многие из них мне стали подозрительны, раздражают или вызывают досаду, потому что (чаще всего, без серьезных оснований) кажутся корыстолюбцами, стяжателями и просто дураками. Я хорошо понимаю, что это не так, что предубеждения всегда искажают истину и никогда не способствуют правильной оценке того, что меня окружает, что подходить ко всему с меркой, заранее отрицательной, – грех, одна из форм личной и глубоко укорененной гордыни. Однако преодолевать ее трудно, особенно, если получаешь со стороны доказательства, которые только укрепляют в неприятных подозрениях. Одни стяжатели в рясах открыто, даже с каким-то вызовом и презрением к окружающим домогаются должностей в Синоде, другие готовы утопить своих соперников в погоне за богатыми приходами. Редко, очень редко вижу неравнодушных истинных и чистых служителей Церкви, у которых в сердце любовь к Христу и в душе забота о пастве. Их, верных и неравнодушных пастырей, безусловно, больше, чем я думаю. Они не ищут мирской славы, почета, денег и орденов. Они вообще не катаются по столицам – напротив, не считают возможным оставлять своих духовных чад даже ненадолго, особенно, там, где и сегодня крепки язычество, шаманизм, питаемые невежеством и страхом. Тут парадокс: именно потому этих священнослужителей начальство часто не знает даже в лицо, что они выгоды себе у начальства не ищут. Некогда ездить по столицам, если служишь в какой-нибудь крохотной деревянной церквушке (а то и в каком-нибудь чуме – дерева в тех местах нет!) на берегу Ледовитого океана. Но то, что творится на остальных просторах моей родной России, не радует и свидетельствует все о том же: Антихрист уже в пути! Он близок, если уже не находится между нами!

Вчера Герасимов[31] предоставил мне удивительный и чрезвычайно интересный документ, вернее, копию записки протоиерея Иоанна Восторгова, которую он еще в прошлом году собирался подать в Священный Синод, но почему-то этого не сделал. Переписано, конечно, тайно, без ведома автора… Не самый деликатный, разумеется, способ узнать, о чем и как мыслят твои поданные, особенно, те, кто принадлежит к духовному сословию, потому что их тайны они хранят крепко и от мирского начальства скрывают. Плохо читать чужие письма, но что поделать иной раз – надо!

Записка о. Иоанна меня, без преувеличений, потрясла. Хотя он говорит о будущем – не столь отдаленном, и проверить пророчество или предвидение можно лишь потом, после того, как они состоялись или не состоялись.

Размышления и умственные спекуляции о. Иоанна настолько впечатлили меня, что я решил некоторые фрагменты записать.

«Если бы случилось так, что сила и власть Царя будут умалены, если бы Царь стал ограниченным и несвободным, тогда беспрепятственно придут враги в достояние Божье, и те же евреи, от которых умер Христос, от которых страдали Апостолы, те же евреи, которые и доныне явно и тайно стараются всеми способами уничтожить ненавистное им христианство, получат силу и возможность наносить Церкви Божией удар за ударом. Конечно, злобе врагов Божиих не пересилить Божьего всемогущества; Церковь сохранится и пребудет, как сохранилась в дни Ария и при гонениях в самой Византии, но государство, отступившее от Церкви, погибнет, как погибла Византия и народ, отошедший от чистоты Православия, будет отдан в рабство другим народам, как это случилось с тем же Византийским царством. Так погибнет и наша Россия: до неба вознесенная за свое Православие и верность Церкви, т. е. Христу, она до ада низринется. Избави нас, Господь от такого ужаса!

Но вы спросите: как же может это случиться с целым верующим народом? Может – может это случиться, братие! Тому примеры бывали. Знаем мы, как огромная толпа, безоружная неупорядоченная, без вождей и правителей, легко подчиняется одной сотне вооруженных и обученных воинов. При ограниченном Царе, покровителе Церкви, мы и будем такой толпою, а враги Христовы будут вооруженным отрядом. Пастырей наших ревностных и учительных они либо обесславят, как это они и теперь делают, например, с о. Иоанном Кронштадтским, или изгонят, как это теперь делают евреи и еврействующие в христианской Франции. Вождей у нас не будет; царь, обесславленный, ограниченный и связанный чужою волею, нас не в состоянии будет защитить. И что тогда с нами будет? Мы пойдем к верной гибели: начнутся ереси и расколы, безбожники будут гнать нас, как гонят во Франции, запечатывая церкви, изгоняя монахов и священников из храмов и из школ, запрещая народу исполнять правила своей веры. Не нужно много ума иметь, чтобы увидеть, что у нас в России, единственно только у нас есть Самодержавный царь. Если не станет этого последнего Самодержца, если он будет ограничен и несвободен, то наступит благоприятное время для подготовления и появления Антихриста. Как это случится? Антихрист воспользуется так называемой демократией, то есть народоправством, именно таким образом правления, в котором все решает не христианский разум, не христианская совесть, а так называемое большинство, которое легко составить искусственно – подделать, подкупить, увлечь на время пышными словами и обещаниями.

По слову и учению св. Апостола, тайна явления Антихриста – человека греха, сына погибели превозносящего выше всего, называемого Богом или святынею, – тайна этого беззакония уже в действии. Но она не совершится до тех пор, пока будет взят от среды, от жизни Удерживающий»[32].



Удерживающий – это обо мне, вернее, о Самодержавном царе вообще, который только и в состоянии удержать Россию отпадения в бездну неверия, сомнения и ненависти к Верховной императорской власти, а значит, и от ненависти к Самому Вседержителю.

Кто у нас понимает эту связь между существованием Самодержавия и существованием России как Третьего Рима? Среди лучших нынешних государственных умов и духовных провидцев – пять-шесть человек (кроме меня самого)… Но вот гр. Лев Толстой пишет мне письмо, начинающееся словами: «Дорогой брат!» Какова дерзость! Он обращается ко мне как к брату во Христе, но почему-то ни на грош не ставит самым дерзновенным образом тот очевидный факт, что я, по Воле Божьей, являюсь еще и Кесарем. Нет же, граф еще и заявляет, что Самодержавие – такая форма правления, какова уместна, может быть, где-нибудь в Центральной Африке, но не в просвещенной России. И что я должен отменить частную собственность на землю. Мол, земля – от Бога. Торговать ею или владеть ею нельзя, только пользоваться. Может быть. И наверняка гр. Толстой прав, но только для тех исторических обстоятельств, отсутствия которых в наши дни он почему-то не замечает. Когда бы Россия действительно была просвещенной, то пусть бы и говорил. Но ведь все не так. Если бы народ был действительно просвещен, как сие представляется гр. Толстому, то он, напротив, сознательно, с полным убеждением и знанием Истины дорожил бы Кесарем, охранял его власть и укреплял Самодержавие как спасительный способ правления, удерживающий всех нас, весь народ – от Царя и до последнего нищего – от бездны падения в рабство Антихриста, который все настойчивее совращает умы и сердца и требует ограничения Самодержавия и введения сатанинской демократии. Сейчас народ бессознательно, по привычке хранит в своих сердцах верность Православию и Самодержавию, но верность эта тает с каждым днем, а оживить ее, укрепить и просветить я не в силах. Они точно так же истаяли, как мартовский снег.

Страшнее всего в переживаемый данный момент растущее недовольство, дерзость людская и не столько против Самодержавия, а – что в стократ хуже и убийственнее – растущая ненависть к Православной Церкви. Вот и о. Иоанн Восторгов это тоже замечает: «Убить в русском народе Православную веру – все то же, что нанести смерть его политическому существованию. Политика и религия в русском народном разуме и сердце переплетены самым теснейшим образом. В национальном гимне своем народ славит Царя Православного и в Церкви молится о Царе Самодержавном. Разделить эти два понятия, пока жив русский народ так же невозможно, как невозможно в земной жизни отделить душу человека от его тела: лишь смерть физическая для человека и политическая для народа может совершить эту метаморфозу…»



Поздно, поздно отче! Метаморфоза уже совершается, уже вовсю идет! Мы надеялись, что Столыпин уже усмирил гидру революции, которая особенно разрушительно проявилась в деревне: поджогами имений, убийством помещиков и государственных людей. Столыпин не пожалел себя. Не пожалел и чужой крови, чтобы не вызвать потом кровь еще большую. И что же? Чуть только затихло революционное брожение в России, как из Сибири стали возвращаться переселенцы, которых повлекли туда, на незанятые земли, его реформы. Я повелел министерству внутренних дел подготовить статистику. Оказалось, возвращается каждый десятый. Свободных земель они не нашли.

И не могли – оказалось, что количество пригодной для хлебопашества земли крайне ограничено. Они возвращаются каждый день. Куда же? Здесь уже нет ни дома его, ни земли, ни скота, ни работы. Если возвращенец нанимается в батраки вместе со всей семьей – это теперь для него огромное непостижимое счастье. Те, кто не смог снова закрепиться на земле, уходят в город и готовы выполнять за кусок хлеба любую самую черную работу. Остальные берутся за топоры и кистени. Не таких же результатов ждали от столыпинских нововведений?! Отсюда и отвращение от государства и от самой Церкви Православной, без которой он еще пять-шесть лет назад он просто не мог жить.

Еще из записки о. Восторгова.

«Невеселые вести приходят из сел и деревень, с фабрик и заводов. Почти ежедневно узнаем о случаях ограбления церквей и монастырей нередко с кровавыми жертвами. Не так давно в московской епархии совершено нападение грабителей – «экспроприаторов»! – на храм в праздник, во время самой Литургии!!! Причем грабители убили псаломщика. Да, ограбления храмов случались и в другие времена. Но теперь все чаще и чаще встречаются случаи открытого и озлобленного богохульства. На Пасху в одном из селений московской губернии молодые мастеровые, встретив в поле крестный ход с иконами и хоругвями, взятыми из приходского храма, кощунственно надругались над ними.

В село Пустошка 2-го стана Московского уезда была привезена из Москвы чудотворная икона Спасителя, перед которой в присутствии множества богомольцев священнослужитель приступил к совершению молебствия. Едва раздались первые возгласы священника, как растолкав толпу, почти к самой иконе протискался местный крестьянин-мясник и набросился с бранью на священника и молящихся, понося в то же время богохульственными словами чудотворную икону Спасителя.

Возмущенные богомольцы бросились было на богохульственного мясника. Но тот, выхватив из кармана тяжелую чугунную гирю, угрожал уложить каждого, кто приблизится к нему. На место происшествия были вытребованы конные стражники, которыми и был арестован озверелый богохульник. В это время толпа крестьян, глубоко возмущенная поруганием святыни, с негодующими криками набросилась на арестованного, намереваясь учинить над ним самосуд, но была остановлена словом священника, призывавшего прихожан к порядку и увещевавшего, что преступник и без того понесет тяжкое наказание. Толпа успокоилась и отправилась дослушивать прерванное молебствие. Мясник препровожден в Москву и заключен в тюремный замок.

Если бы такие выходки и сходили из сектантского фанатизма, все это было бы, конечно, печально, но, по крайней мере, понятно. Но в том и горе, в том и опасность всех этих проявлений дикости, что коренятся они в особом, мы бы сказали – в религиозном и нравственном одичании, которое все больше укореняется в нашем народе под влиянием «освободительного» движения последних лет. Бесстрашие в преступлении и особый мужицкий «нигилизм» – самый бесшабашный, безудержный и потому особенно страшный. Сие уже давно отмечают наблюдатели нашего народа.

Еще у Достоевского выведены два мужика, которые спорят поистине ужасающим спором: кто из них совершит преступление более ужасное и страшное.

Мне в свое время по обязанностям службы пришлось много поездить по России и присмотреться к приходской жизни в праздники во время богослужений. Нужно ли говорить о небрежности богослужения? Это так больно, так мучительно рассказывать! Вот несколько картинок.

Средняя Россия; маленький приход, уютная небольшая церковь; утром в Великий пост идет преждеосвященная Литургия. Сегодня исповедь, затем – причащение. Служит молодой священник.

Церковь полна, но без темноты. Крестьяне и крестьянки стоят в лучших одеждах; тихое, благоговейное настроение; частые поклоны; слышны вздохи, шепот молитвы. Среди всех присутствующих, увы, – хуже всех держит себя священник. Служба у него спешная, небрежная, слов ектений и молитв невозможно разобрать; человек, видимо, куда-то спешит, с неохотой и неудовольствием кое-как отправляет мешающую ему службу. Ни звука поучения – а какая благоприятная минута, какая благоприятная среда!

Богатый и привольный юг. Огромное селение с 20 тысяч жителей; три храма; воскресный вечер. По приказу епархиального начальства служатся праздничные вечерни. Захожу. Церковь полна до тесноты, не менее тысячи человек. Опять знакомая картина. Поет и читает один псаломщик; диакон совсем не служит; священник человек с голосом. Подает из глубины алтаря еле слышные возгласы; в церкви какая-то тоска; народ только стоит, именно стоит… Спешно, в 20 минут окончили вечерню, народ разошелся… Зачем он сюда приходил? Что он отсюда вынес? Здесь уже и на обеспеченность малую духовенству ссылаться нельзя, и нельзя занятиями домашними объяснить спешность службы: приходы дают здесь священнику очень хорошее обеспечение.

Недалеко большая казачья станица. Воскресная служба; народу множество. Ухитриться утреню и обедню кончить ровно 1 час и 20 минут! Можно судить по этому времени, как совершается служба. Я присутствовал на такой службе не раз. Зная наизусть всю службу, я не мог разобраться, что поют и что читают. Что же может вынести казак, простой человек? И какое преобразующее влияние окажет служба церковная на его душу, уставшую после недельного труда? Крещение – 5 минут; бракосочетание – 15 минут; в погребение все выпушено до такой степени, что оно становится короче панихиды. Все сведено к форме. И слышится устрашающий голос: «Горе вам, пастыри израилевы! Се Аз на пастыри!»

В одном большом епархиальном городе образовался пастырский проповеднический кружок при братском храме. Вошел в него и сам Преосвященный. Духовенство города все было образованное, наполовину с академическим образованием. На первую проповедь архиерея явилось много духовенства. Преосвященный начал изъяснять Символ Веры и рассчитал беседы на целый год. Нужно было видеть, с одной стороны, усмешки и иронию со стороны духовенства, с другой – внимание пасомых, которые все в большем количестве сходились по воскресеньям и праздничным вечерам слушать простое изложение Веры Православной. Один из ревностных наших и ученых архипастырей, отмечая это отсутствие катехизической проповеди, со справедливой горечью как-то говорил: «Я думаю, скоро наш народ разучится совершать крестное знамение».



Да, прав владыка, куда уж дальше: усмешки и ирония священников на разъяснение Символа Веры… Если бы только это – не так велика забота, не такой страшной была бы деградация Церкви и ее служителей. Но ведь не о пустяках сокрушается о. Иоанн, а все же не хватило у него смелости подать записку по начальству. В ней – самое главное: о повсеместном пренебрежении народа к вере вообще. Что уж тут говорить о так называемом высшем обществе, которое толпится в приемных разных начальников, на лестницах Зимнего двора, ища выгоды. Тут давно хороший тон – кичиться своим атеизмом.

Но офицерство! Такого не было никогда – лейб-гвардейцы идут в полковой собор на службу толпой, нередко пьяные, с шутками и хохотом. Некоторые капелланы не отстают: погружаются либо в пьянство, либо в соблазны ересей, тонут в разврате, мужеложстве, педофилии… Ну почему все литераторы – действительно все, кроме разве что Николая Лескова и Сергея Нилуса, не решаются изобразить умного, честного, скромного священника, любящего Бога и паству свою всем сердцем?

Что ни прочтешь, начиная с Пушкина, – так священник непременно пьяница, дурак или развратник. Без поборов отказывается крестить или отпевать. И что же в том удивительного, что уходит, тает уважение к Вере, к Отечеству, к Самодержавному монарху. Тут уже ни в чем нельзя быть уверенным. Если возникнет смертельная угроза для трона – не для Романовых, а для Царя вообще, который и есть Удерживающий Россию от сатанинского соблазна разрушительства, от желания склониться перед Антихристом, – то кого выбрал бы сегодня наш народ? Защитит ли он Святую Русь? Сохранит ли Третий Рим? Уже тот факт, что я задаю себе вопросы о том, что еще совсем недавно было бесспорным, доказывает, насколько далеко мы ушли. Только непонятно, куда – вперед к цивилизации или назад к дикому существованию, к доисторическому варварству. И это в начале ХХ века – века торжества прогресса, великих открытий в науке и промышленности, когда человек совершил величайший прорыв – сумел подняться в небо в аппарате, который тяжелее воздуха, может переговариваться на дальних расстояниях по беспроволочному телеграфу, опускаться в морские глубины в подводных аппаратах – величайшем изобретении инженерной мысли! Если бы мужик только разучился крестное знамение совершать – не беда, то есть беда, но не катастрофа. А не схватит ли он топор и не обрушит ли его на святые образа? Не начнет ли сбрасывать церковные колокола на землю, сбивать кресты с куполов? Исторический пример этого мы имеем: как это делается, нам показал сам Петр Великий. И тут совершенно не важны причины. Главное, что такое уже однажды стало возможным. Значит, можно и в другой раз. Оправдание найдется всегда. Вот что самое страшное – четвертому Риму не быти! А столыпинскими розгами и виселицами благочестия народу не прибавить – только умножишь ненависть».



Николай даже не подозревал тогда, девять лет назад, как он оказался сокрушающе близок к истине.



Когда родители приблизились, дети сразу поняли по их лицам: произошло что-то серьезное. Выслушали новость молча и с недетской тревогой.

– Хотелось бы надеяться, что наш курс – Романов-на-Мурмане, – по-военному деловито заявил Алексей.



Он и в самом деле был военным – сначала ефрейтором, потом младшим унтер-офицером. Унтера дал ему сам Верховный Главнокомандующий, когда Алексей вместе с отцом был в Ставке в Могилеве. По случаю повышения в чине Алексей заявил матери, что теперь он имеет право на 20 рублей ежемесячного содержания от государства; ефрейтором он получал десять рублей. Мать повздыхала – она оставалась по-немецки экономной, но закон есть закон. Назначила новому унтеру российской армии новое жалование (из своего кармана) и к нему выдала единовременно еще 20 рублей.

Алексей, как и отец, с самого начала войны ходил только в военном, повсюду сопровождал отца, и сердца самых хмурых офицеров таяли, когда перед ними вытягивался во фрунт десятилетний ефрейтор, четко отдавал честь и молодецки прищелкивал каблуками.

– Что за военный у нас появился? – с максимальной серьезностью спросил его начальник генштаба генерал Алексеев при первой встрече. – Новый призыв?

– Ефрейтор стрелковых войск его императорского величества Алексей Романов, ваше превосходительство! – Он, как и положено, старательно ел глазами начальство. – Прибыл на Ставку для несения общестроевой службы.

– Хорошо, хорошо, ефрейтор Романов! – кивнул одобрительно Алексеев. – Хвалю. Продолжайте служить.

Продолжая пожирать генерала глазами, Алексей выкрикнул, что было силы:

– Рад стараться, ваше высокопревосходительство! Разрешите идти?

– Разрешаю.

Алексей четко сделал поворот кругом и строевым шагом направился к царскому поезду.

На Ставке царь каждый день давал обеды. На них обязаны были присутствовать все высшие чины. В ресторан-салоне царского поезда рядом с обеденным столом был еще один, поменьше, круглый, на котором были выставлены бутылки и графины с четырьмя-пятью сортами водки и настоек и две-три бутылки хорошего вина крымских сортов. Поздоровавшись с каждым за руку, царь говорил:

– Не угодно ли закусить?

Выпивали не больше одной рюмки.

Покончив с первым блюдом, царь доставал из нагрудного кармана гимнастерки свой небольшой тонкий серебряный с чернью портсигар, извлекал оттуда папиросу, набитую душистым турецким табаком и предлагал портсигар гостям:

– Не угодно ли закурить?

Курильщиков, кроме царя, было трое – генерал Рузский, генерал Иванов и, как ни странно, главный протопресвитер русской армии Георгий Шавельский. Впрочем, он не особенно себя травил: ограничивался одной-двумя папиросами в день. Царь же курил много – одну за другой – во время обеда и после него. Выкуривал папиросу до половины и отправлял в пепельницу, откуда, если дело было во дворце, окурки часто воровали дочери и тайком дымили на чердачной лестничной площадке. Иногда они таскали окурки и после матери, которая курила не меньше отца, но только египетские пахитоски через длинный янтарный мундштук[33].

После обеда тот, кто хотел, мог позволить себе еще рюмку мадеры или хереса, но лишь в том случае, если царь давал знак официанту налить и ему. Чаще гости оставались без вина.

Однажды на десерт подали арбуз. Для нижнего чина Романова арбуз разрезали пополам, он взял половинку и незаметно забрался под стол, где и расправился с ним. Потом также незаметно выбрался, тайком прокрался за спинами гостей к Великому князю Сергею Михайловичу и неожиданно нахлобучил полосатую зеленую полусферу ему на голову. Князь замер на несколько секунд в своей каске, истекающей соком. Гости застыли, в ужасе глядя на царя – что сейчас будет? Царь, внутренне помирал от смеха, но все же нашел в себе силы строго посмотреть на нижнего чина и приказать:

– Рядовой чин Романов! Как можно? Немедленно извинитесь!

– Не сердитесь, пожалуйста, – тут же попросил великого князя цесаревич. – Простите меня, я ведь только пошутил!..

– Ну что вы, Алексей Николаевич! – ответил Сергей Михайлович, снимая арбузную каску с мокрой головы. – Я ведь тоже шутить люблю!

У собравшихся отлегло от сердца, генералы заулыбались.

– А вы тоже сотворите какую-нибудь шутку со мной! – предложил Алексей.

– Непременно, непременно пошучу! – пообещал великий князь.

Алексей потянулся за второй половинкой арбуза, но его остановил отец.

– Ты, наверное, решил, что на том дело и кончилось? – спросил Николай. – Ошибаешься. Такой поступок не может остаться безнаказанным. Дисциплину и субординацию никто не имеет права нарушать, даже царь, не говоря уж о цесаревиче! Извольте получить трое суток гауптвахты, то есть домашнего ареста!

– Трое суток? – огорчился Алексей. – Пожалуйста, не надо… это много очень!..

– Как, изменить срок?

– Да, пожалуйста, папа, очень прошу…

– Если ты, когда станешь Главнокомандующим, будешь менять свои решения по нескольку раз в день, у тебя вся армия развалится, и ты останешься без войск, – назидательно произнес Николай. – Тут, правда, случай особый… Так уж и быть. Учитывая чистосердечное раскаяние, – сутки. Можешь отправляться к себе. Время ареста пошло. Кругом! Шагом марш!

– Так точно, ваше императорское величество! Рад стараться! – Алексей вытянулся во фрунт, щелкнул каблуками и направился к выходу. Но перед дверью остановился и снова обратился к отцу:

– Ваше высокопревосходительство! Господин Верховный Главнокомандующий! Разрешите обратиться?

– Разрешаю, – усмехнулся Николай. – Что еще?

– Прикажите отбывать гауптвахту не здесь.

– А где же?

– На посту. В охранении.

– Приказываю, – разрешил царь.

Через полчаса Алексей, в шинели, сапогах, в портупее, в солдатской бараньей шапке, со своей любимой игрушечной винтовкой – точной копией трехлинейки Мусина, стоял у входа в ресторан-салон, строго требуя от всех проходить мимо и не задерживаться. Так он простоял два часа, пока часового не снял с поста Верховный Главнокомандующий. За добросовестную службу ефрейтор Романов через неделю был пожалован младшим унтер-офицером и награжден Георгиевским крестом[34].

– Да, теперь я абсолютно уверен – повезут на север! – важно повторил Алексей. – Других вариантов просто нет и быть не может.

Ему нравилась роль бывалого: еще бы – за плечами служба в армии!

– Как бы нас там не оставили до конца наших дней, – мрачно отметила Татьяна.

– А что? – сказала Мария. – Ссылка на север – очень даже неплохо. Во всяком случае, лучше, чем здесь. Хорошо бы поселиться под чужими именами! Начать совершенно новую жизнь – такой шанс редко выпадает. Кому еще может так повезти?

– Ты полностью права, – поддержала сестру Ольга. – Ссылка – не беда. Господь милостив к гонимым. Разумеется, там будет лучше, чем в Царском. Не будем, по крайней мере, раздражать и без того раздраженную публику. И потом – север… там чистота, свет. Рядом святая Соловецкая обитель. Белые ночи летом, там они продолжаются дольше, чем у нас.

– Да-да! И черные ночи зимой. Они там тоже дольше держатся, чем у нас, – бросила реплику Татьяна. – Холод и вьюга, снег и пурга.

– Зато покой, – возразила Мария. – В любом случае надо подальше отсюда.

Алексей мечтательно сказал:

– Пока мы будем там, кончится война. И дядя Джордж тогда может спокойно послать за нами эскадру. Сейчас через Балтику все равно плыть нельзя. Германские субмарины потопят нас в два счета.

– Ну, это вряд ли – теоретически, разумеется, – сказал отец. – Дядя Вилли обещал нас беспрепятственно пропустить, если мы соберемся плыть в Англию морем.

– Обещал!.. – хмыкнула Татьяна. – Сколько стоят такие обещания?

– Во время войны никому доверять нельзя! – категорически заявил Алексей. – А противнику – и подавно, даже если это родной дядя.

– Правильно, фельдмаршал! – воскликнула Мария. – Поганый Вилли немец-перец-колбаса еще раньше обещал не начинать войну против нас. А мы поверили. Если бы не он, ничего бы этого не было – революции, отречения, ареста, ссылки…

Наступила тяжелое, грустное молчание. В самом деле: если бы не эта проклятая война!..

– Ну, ладно! Хватит заниматься самоедством, – заявила Мария. – А скажи-ка мне, Гай Юлий Цезарь, а что Керенский? – обратилась она к брату, – Керенскому можно доверять?

Алексей задумался, но так ничего и не сказал.

– Я отвечу тебе, – сказал отец. – Керенскому я доверяю. Я так ему и сказал. Вы сами должны понимать – у нас попросту нет выбора. Приходится доверять – и basta! Он дал нам на сборы пять суток. Заканчивайте свои аграрные хлопоты и за дело.

– Как же мы там без огорода? – огорчилась Анастасия. – Жалко оставлять. Я так хотела попробовать капусту!..


– Новый разобьем, – пообещал отец. – Выпишем стойкие северные сорта, выведем новый, морозоустойчивый сорт капусты… Оранжерею построим, можно будет даже апельсины выращивать, как когда-то монахи в Валаамской обители. Работы хватит. Скучать будет некогда!



Пять дней прошли как один – бесконечный, угарно-изматывающий, когда от усталости не замечаешь, как утро переходит в день, а вечер в ночь. Все это время Александра пребывала в состоянии сильнейшего страха.

– Ничего не получится, – бормотала она. – Нас обманут, конечно, обманут… Врут, что предоставят отдельный поезд. Где они его возьмут? Железные дороги разрушены, паровозов России почти не осталось.

– Откуда ты все это знаешь? – удивилась Ольга. – Ты же нигде не бываешь, как и все мы.

– Рита пишет… От нее и знаю, что творится в нашей родной и несчастной России.

Рита, фрейлина Маргарита Хитрово, как и все придворные, доступа к Романовым не имела. Однако бросить императрицу она не могла и старалась находиться как можно ближе к Александре, хотя прекрасно понимала: любая ее попытка установить контакт с императрицей кончится арестом и заключением в Петропавловскую крепость. Своими первыми зверствами Временное правительство уже ясно дало понять, что ожидает тех, кто не захотел публично объявить о своей ненависти к самым высокопоставленным врагам народа.

Хитрово сняла квартиру недалеко от дворца, каждый день писала императрице письма и находила самые удивительные способы передавать их во дворец.

Однажды она использовала в качестве почтальона даже царскосельского золотаря. Керенский подозревал, зачем Хитрово поселилась в Царском, и приказал установить за ней слежку. Однако конспиратором она оказалась хорошим, и ей удавалось пока не давать новой власти повода для ареста. Столь же хорошо Хитрово осознавала, что ее могут схватить в любой день и час без вины и безо всякого повода и бросить в каземат Петропавловской крепости, как было сделано с Вырубовой.



Вырубову арестовали через несколько дней после того, как при Временном правительстве была создана чрезвычайная следственная комиссия для расследования преступлений царского режима – ЧСК. Естественно, комиссия не имела никакого правого статуса и цель ее заключалась не в том, чтобы найти какую-то истину, а провести акцию террора против бывших слуг или сторонников прежней власти. В ней было всего два-три адвоката. Остальные не имели никакого отношения к юстиции как, например, поэт Александр Блок. Тем не менее, члены комиссии, получив беспредельную и бесконтрольную власть, сразу поняли задачу. Выступая в газете «Новое время», на митингах в университете, в солдатских казармах, властитель дум русских либералов и лидер партии кадетов профессор П. Милюков, дал массам хорошо понятный лозунг:

– Нам от самодержавия достался отвратительный человеческий материал! – сообщил профессор-гуманист. – Его переделать, улучшить и оздоровить невозможно. Гангренозные язвы проникли слишком глубоко в общественный организм. И нам остается только одно – решительная ампутация! Сейчас каждый гражданин новой России, если он только не враг народа и не лакей самодержавного деспотизма, должен участвовать в гигантской чистке общества, чтобы новая Россия могла влиться семью цивилизованных стран. Предлагаю всем, кто хочет доказать, что имеет право на жизнь в новой демократической России войти в сношения с ЧСК и сообщать о явных и скрытых врагах народа. Справедливая кара не заставит их ждать!

Первыми попали в мясорубку «чрезвычайки» царские министры. Сначала в Петропавловку отправили последний состав кабинета, потом добавили бывших. Решения «Чрезвычайка» выносила не на основании каких-либо законов – правовой базы у нее не было и не могло быть; даже столыпинские кровавые военно-полевые суды или впоследствии большевистские «тройки» имели хоть иллюзорное правовое обеспечение. У членов ЧСК в избытке имелось только горячее желание расправы, какое испытывает каждое ничтожество, получившее огромную власть над чужой жизнью и смертью – особенно над теми, перед кем они еще вчера дрожали.

Самым трудным для членов ЧСК было внятно сформулировать обвинение. Но потом была найдена универсальная формула: «За поддержку и обслуживание преступного самодержавного режима» или для разнообразия – «За связь с преступным режимом», преступность которого так никто и по сей день не доказал. Да и, в конце концов, все подданные Российской империи так или иначе «имели связь с режимом». Так что формула подходила всем без исключения. Приговоренные получали (без судебного приговора) либо длительные сроки заключения, либо комиссия, проявляя революционный гуманизм, назначала ссылку.

Через два месяца работы в ЧСК пошли разговоры, что надо немедленно восстановить смертную казнь. Правда, до нее не дошло – не успели. Впрочем, на деле казни уже пошли. Бывший премьер-министр уже преклонный старик Горемыкин, которого бросили в каземат одним из первых, обошелся без виселицы или расстрела – скончался в камере от страха, сырости и издевательств. За ним последовало еще несколько таких же «врагов народа». Так что смертную казнь можно было официально не вводить.

Неслыханным мучениям подвергала охрана «демократических» властей бывшего премьера Штюрмера. Издевались, истязали, мочились на лицо, в конце концов, перестали кормить, и он так и умер в крепости.

Часто сами члены ЧСК не знали, кто у них сидит под стражей, за что и в чем обвиняются узники.

Однако были среди них и счастливчики: чудом вырвался из крепости бывший комендант Зимнего дворца Воейков: хлопотами друзей его удалось перевести в сумасшедший дом, откуда он вскоре бежал на юг, а там и за границу.

Необыкновенно повезло и Вырубовой. Демократическая власть продержала ее в без допросов несколько месяцев: никак не могли придумать обвинение покруче. Наконец была найдена формула: «Преступная половая связь с врагом народа религиозным мракобесом и хлыстом Григорием Распутиным, вместе с которым означенная Вырубова фактически управляла империей в интересах Германии и Японии, подчинив царя и царицу своей гипнотической власти».

Услышав обвинение, Вырубова сначала решила, что она сошла с ума: такое услышать о себе? После нескольких допросов Вырубова пришла к противоположному выводу: с ума сошли некоторые члены следственной комиссии. Однако и тут она ошибалась, поскольку у нее до сих пор не было опыта общения с демократами. То, что постигло Вырубову, и не только ее, было самым обычным проявлением демократии – явления тогда еще нового на российской почве и потому воспринимавшегося свежим человеком как крайняя степень коллективного умопомешательства.

Бывшая фрейлина и наперсница императрицы долго не могла этого осознать и потому поначалу просто отрицала обвинения, предлагая следователям, которые одновременно были и ее судьями, и палачами, доказать ее вину. Она даже пыталась стыдить своих следователей. Но «чрезвычайщики» только усмехались и не отставали. Вновь и вновь задавали ей одни и те же вопросы.

Их чрезвычайно интересовали подробности ее половых связей и их особенности – что в них было традиционного, а что нового. Наконец, тюремщики-судьи довели Вырубову до такого состояния, что она все-таки нашла в себе силы переступить через собственный стыд. Краснея, запинаясь, шепотом, но под протокол, и почти теряя сознание от того, что она и священнику не доверила бы, Вырубова выдала свой последний, хоть и позорный, но непробиваемый козырь. Заявила чрезвычайщикам, что у нее в жизни вообще никогда не было ни одной связи с мужчиной. Муж ее, офицер гвардии Вырубов, оказался импотентом и наркоманом, отчего пришлось с ним развестись, а больше никого не было и не могло быть у нее, у верующего человека, для которого связь вне брака есть грех.

– Так что же, она до сих пор в девицах? – не поверил Керенский. Будучи тогда министром юстиции, он держал работу ЧСК под неусыпным контролем. – Врет, конечно!

– Вы, безусловно, правы. Александр Федорович! Врет! – подтвердил товарищ председателя ЧСК бывший стряпчий Муравьев.

– А вот здесь мы ее и разоблачим! Выведем на чистую воду раз и навсегда! – заявил Керенский. – Имейте в виду: нам не сама Вырубова так нужна. Нам нужны ее показания против ее бывших хозяев. Так что берите ее на крючок – с гарантией.

На следующий день к Вырубовой в камеру пришел гинеколог. Пробыв у нее пятнадцать минут, он вернулся к членам комиссии, с нетерпением ждавшим его выводов тут же в доме коменданта крепости.

– Ну что? – спросил Муравьев.

Врач развел руками.

– Девственна.

– Не может быть!

– Нет, все так, – сказал врач. – Нет даже признаков попытки дефлорации.

– М-да, – огорчился Муравьев. – Прямо скажу: вы, гражданин лекарь, не оправдали доверия, которое вам оказала обновленная и свободная Россия.

Гинеколог напрягся. Он догадался, чем может для него обернуться разочарование демократической России. Он мгновенно вспотел, хотя в комендантском доме, как и казематах, было не теплее, чем на дворе: стоял март – месяц для Петрограда вполне еще зимний, а дров в крепости почти не было.

– М-да, – повторил Муравьев и сочувственно покачал головой. – Даже не знаю теперь, что с вами дальше делать… И как помочь вам оправдать доверие демократии? Ума не приложу. А если другой специалист обследует ее и обнаружит, что плевра повреждена? Можно установить время повреждения?

– Сразу после коитуса – можно. Через десять-двенадцать часов – с меньшей точностью. А недели через две-три уже никто не сможет сказать, когда она потеряла девственность, – понял вопрос гинеколог.

Муравьев помолчал многозначительно, попыхтел, набычившись, и, наконец, сказал:

– Вы свободны. Пока! – подчеркнул он. – Но, возможно, снова понадобитесь. Через пару дней. Предстоит деликатная акция. Не вздумайте уезжать из города. Наша молодая демократия великодушна ко всем, но враги уже знают, потому что испытали на себе: у нее длинные руки!

Врач кланялся, выходя задом из кабинета. Не веря своему счастью, вернулся домой, мгновенно собрал дорожный саквояж и тем же вечером явился в Парголово, где жил его двоюродный брат. Наследственной профессией почти всех жителей этого маленького приграничного поселка была контрабанда, и в ту же ночь врач уже оказался в Финляндии. Длинные руки демократии не дотянулись до него. А для Вырубовой наступил ад.

То, что она выжила, просидев восемь месяцев в камере № 70 Трубецкого бастиона, в самом страшном тюремном помещении в Петропавловской крепости, можно назвать чудом.

Комендант крепости Кузьмин постарался создать для нее особо «привилегированные» условия. Для начала убрали тощий тюфяк с кровати, чтобы спала голой на железной решетке. Одеяло или теплые вещи из дома были ей запрещены. В первый же день солдаты-охранники сорвали с ее шеи образок-ладанку и принялись стаскивать с пальцев золотые кольца, при этом глубоко поранили шею. Вырубова закричала от боли, зарыдала. Тогда охранники стали ее избивать на глазах десятка своих сотоварищей, сбежавшихся на зрелище. Напоследок плюнули в лицо и оставили лежать на бетонном полу.

На другой день, вспоминает несчастная, «пришла какая-то женщина, раздела меня донага, надела на меня изношенную арестантскую рубашку, в которой было холоднее, чем вообще без одежды. Раздевая, женщина увидела на моей руке запаянный золотой браслет, который я никогда не снимала. И помню, как было больно, когда на зов женщины прибежали солдаты вместе с комендантом Кузьминым и принялись стаскивать браслет с руки. И тогда даже Кузьмин, увидя, как слезы текли по моим щекам, грубо крикнул: «Оставьте, не мучьте! Пусть она только скажет, что никому не отдаст!»

…Голодала страшно. Два раза в день приносили полмиски какой-то бурды, вроде супа, в который солдаты плевали и бросали толченое стекло. Часто от него воняло тухлой рыбой, так что я затыкала нос, чтобы меня не вырвало, и проглатывала немного, чтоб только не умереть с голода; остальное же выливала в клозет – выливала по той причине, что раз заметив, что не съела всего, тюремщики угрожали убить меня, если это повторится. Ни разу за все месяцы мне не разрешили принести из дома еду или что-нибудь из теплых вещей. Всякие занятия были запрещены в тюрьме. Я была очень слаба после перенесенной кори и плеврита. От сырости в камере я схватила бронхит. Температура поднималась за 40о градусов. Я кашляла день и ночь… От слабости и голода у меня часто бывали обмороки. Почти каждое утро, поднимаясь с кровати, теряла сознание. Солдаты, входя, находили меня на полу. Из-за сырости от кровати до двери образовалась огромная лужа воды. Помню, как я просыпалась от холода, лежа в этой луже и весь день после дрожала в промокшей рубашке. Иные солдаты, войдя, ударяли меня ногой. Бывало, другие жалели и волокли меня на кровать. А положат, захлопнут дверь и запрут… Главным мучителем был тюремный доктор Серебренников. Он сдирал с меня при солдатах рубашку, нагло и грубо насмехаясь, говоря: «Вот эта женщина хуже всех, она от разврата отупела». Когда я на что-нибудь жаловалась, он бил меня по щекам, называя притворщицей и задавая циничные вопросы об «оргиях» с Николаем и Алисой… Даже солдаты иногда осуждали его поведение… Самое страшное – это были ночи. Три раза ко мне в камеру врывались пьяные солдаты, грозя изнасиловать, и чудо меня спасало. Первый раз я встала на колени, прижала к себе икону Богоматери и умоляла во имя моих стариков родителей и их матерей пощадить меня. Тогда они ушли… Положение было тем ужаснее, что мне и другим арестантам было запрещено куда-либо жаловаться…»



Спасла Вырубову обычная непоследовательность Керенского. Он, выслушав предложение Муравьева вторично подвергнуть Вырубову экспертизе, поморщился и неожиданно приказал узницу немедленно выпустить. Пожалуй, это было его единственное разумное решение за все время пребывания у власти. Муравьеву он объяснил, что выпускает Вырубову для того, чтобы она вывела правосудие на своих сообщников, которые еще более опасны, чем она.

Через неделю Вырубова тоже была в Финляндии, где спокойно дожила до 1964 года.



Так что Маргарита Хитрово никаких иллюзий по поводу своего положения не строила, однако, оставить Александру она не могла: считала предательством. Совесть ей не позволяла присоединиться к тем верным слугам и наперсникам императрицы, которые пусть и не обливали ее сейчас помоями, но и ни звука не произносили в ее защиту. Открыто присоединиться к Романовым здесь было невозможно. Все, кто остался с ними во дворце, распоряжением Керенского автоматически считались арестованными. Поэтому Хитрово решила отправиться за семьей уже в Тобольск, но – позже и обычным поездом. Однако она не доехала. Керенский распорядился ее схватить, отобрать паспорт и под усиленным конвоем доставить в Петроград. «Означенная Хитрово, – говорилось в приказе Керенского, который телеграфом получили новые начальники старой полиции на всех крупных станциях, – направляется в Тобольск с целью помочь Романовым бежать от правосудия и народной кары и потом переправить их за границу. Означенная Хитрово является врагом революции и народа, опасной преступницей, профессиональной террористкой, которая многие годы скрывалась под личиной фрейлины, – предупреждал Керенский. – Поэтому при ее задержании необходимо проявить максимум осторожности. Буде Хитрово окажет сопротивление закону или совершит попытку к бегству, возможно применение радикальных мер».

Что такое радикальные меры при попытке бегства, жандармам объяснять не надо было. Удивительно только, что они ее все-таки пощадили и живой доставили в столицу, хотя и в цепях.

В Петрограде Маргарита Хитрово была брошена в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. И кто знает, умерла бы она там сама или чрезвычайщики назначили бы ей кару. Хитрово от мести Керенского спасли большевики, совершившие переворот 25 октября и освободившие из тюрем всех, кого Временное правительство посадило по политическим соображениям.



– А я почему-то уверена, что Керенский все-таки даст нам поезд, – возразила матери Ольга. – Мы ему здесь не нужны. Даже мешаем, особенно после того, как выяснилось, что ни папа, ни ты не были шпионами дяди Вилли.

– Ох, девочка моя! – с мукой в голосе произнесла Александра. – Свят, свят, свят! Не поминай имени Диавола и бесов его!.. Господь не дал нас в обиду. Значит, Он непременно спасет и вразумит нашу несчастную родную Россию.

– Когда? – спросила Анастасия.

– Это знает только Он, – строго ответила мать.

Но через час она снова дрожала от страха.

– Может, Керенский и даст поезд, – говорила она Ольге. – Но ведь мы ничего не сможем увезти! Нам нужно, по крайней мере, два состава. Где он их возьмет?

– Это его хлопоты, – успокаивала ее Ольга. – Не волнуйся, мама, пощади свое сердце. Верь мне – все будет хорошо. Я почему-то уверена, что наши испытания продлятся недолго. Через год мы все будем свободны. Не могу тебе объяснить почему – чувствую это и все.



Она ошиблась всего на две недели.



Сбором и упаковкой вещей распоряжались обер-гофмаршал князь Долгоруков, гофмаршал Татищев и министр двора граф Фредерикс. Все трое решили разделить ссылку с царской семьей. У Фредерикса были дополнительные основания покинуть Петроград. В первые же дни Февральской революции был ограблен и сожжен его дом. Граф остался без крыши над головой. И буквально перед самым отъездом царской семьи, за несколько часов до отправления поезда, он был схвачен отрядом революционной милиции, которым командовал польский революционер Пшекруцкий. Фредерикс занял ту камеру в Петропавловской крепости, где когда-то сидел писатель Чернышевский. Здесь Фредерикс вскоре после смерти Горемыкина и скончался, не выдержав заключения, чувства безысходности и почти ежедневных, совершенно бессмысленных допросов.

По всему дворцу метались лакеи. Наполняли и перетаскивали в вестибюль сундуки, чемоданы, плетеные корзины и несколько книжных и платяных шкафов, которые по предложению Фредерикса были использованы в качестве контейнеров. Укладывали шубы, бекеши, десятка два нагольных тулупов, пальто, военные мундиры, сапоги и дамские ботинки, платья, нижнее белье и тысячи других предметов – от нескольких сотен икон и ладанок до баночек с кольдкремом, а также зубные щетки, нитки, иголки, корсеты из китового уса… Отдельно укладывали книги, правда, их было немного. Особенные хлопоты возникли с драгоценностями. Они были не только у царицы. Девушки тоже имели собственные драгоценности, но это были большей частью бриллианты: по традиции, которую ввела Александра, каждая девочка на день рождения получала бриллиант – к будущему приданому. Всего различных изделий из золота и серебра, драгоценных камней и жемчуга набралось три с половиной пуда – чуть меньше пятидесяти килограммов. Большую часть удалось уместить в сундуках и чемоданах с двойным дном. Отдельные камни были утоплены в баночках с мазями и кремами. Еще раньше крупные золотые предметы были переплавлены на длинные и толстые куски проволоки. Их можно унести на руках и ногах, свернув в виде браслетов. И, наконец, самые мелкие бриллианты были зашиты в платья и женские лифчики и в мужские жилеты.

Вестибюль и залы на первом этаже были завалены багажом почти до потолка.

Прошло пять обусловленных дней. Потом еще пять. Но от Керенского не было ничего.

– Ну, что я тебе говорила? – спрашивала царица Ольгу. – Вот видишь? Убедилась? Им нельзя доверять ни в чем!

Она находилась в непрерывной волнообразной истерике. Сильно похудела, красные пятна на бледно-желтом лице Александры горели днем и ночью, и оно издалека напоминало шляпку осеннего мухомора. Ольга, как могла, успокаивала мать:

– Надо еще немножко потерпеть, – говорила она. – Ты же видишь, я совсем не волнуюсь. Потому что знаю наверное и определенно: через день-два мы уедем. Ты, мама, можешь не верить. Но ведь ты давно знаешь и должна уже твердо убедиться: моя интуиция никогда не обманывает.

Это было действительно так. Старшая дочка – крупная, сильная, молчаливая, внешне – настоящая русская девушка, словно крестьянка с картины Венецианова. Человек, стоящий рядом с ней, физически ощущал тепло, спокойствие и даже какую-то тонкую непрерывную радость, исходившие от нее. Тот, кто был способен чувствовать, бессознательно впитывал невидимый свет, который излучала Ольга Романова, и долго время не мог понять, откуда у него в душе появляется ощущение легкости и прозрачного счастья. Если Ольга вдруг говорила, что может и что должно произойти, это оказывалось наверняка. У нее был дар предвидения, но сама она над этим не задумывалась.

…Через день после того, как отец получил последнее письмо от Распутина, Александра тайком показала его старшей дочери. Ольга медленно почитала, беззвучно заплакала и вернула письмо, прибавив:

– Все так и может быть… Но Бог милостив.

Скоро обнаружилось, что Распутин неожиданно исчез. Дочь его Матрена заявила: отец собрался ночью в гости к Феликсу Юсупову, а на ее вопрос, почему так поздно и когда вернется, вдруг грубо крикнул: «Тебе-то что?! И ты записалась в соглядатаи? Может, и никогда! Вот и порадую всех вас!» Александра обменялась с Ольгой многозначительными взглядами. Им обеим сразу все стало ясно.

Так что после разговоров со старшей дочерью Александра успокаивалась, но всего лишь на несколько часов. Потом снова ее колотила нервная лихорадка.



Утром 31 июля Николаю сообщили, что приехал Керенский – как всегда, внезапно, без предупреждения.

Николай торопливо вышел ему навстречу, издалека протягивая для приветствия обе руки.

– Как я рад вас видеть, уважаемый Александр Федорович! – взволнованно заговорил он. – Мы, правду сказать, совсем заждались! Когда же?..

– Не буду вас томить, – ласково и загадочно улыбаясь, ответил глава правительства. – Сегодня! – и крепко пожал бывшему императору обе руки.

– Александр Федорович! Голубчик! В котором же часу?

– Пока мне самому неизвестно, глубокоуважаемый и высокочтимый мною Николай Александрович. Вернее, немножко известно. Но я вам сообщу позже. Необходимо соблюдать и дальше конспирацию. Как вы понимаете, для вашего же блага. Это я вам говорю как старый революционер!

– Помилуйте, Александр Федорович, – развел руками Николай. – Я не революционер, конечно, но какая тут уж конспирация? Весь свет знает о нашем отъезде. Столько шуму и суеты…

Керенский улыбнулся еще шире и радостнее.

– И, тем не менее, дорогой Николай Александрович, потерпите немного.

Николай подошел ближе.

– Но, может быть, – дрогнувшим шепотом спросил он, – вы теперь можете сказать о конечной цели? Мы, кажется, догадались и, как вы советовали, собрали достаточное количество теплых вещей.

Керенский поднял обе ладони, словно защищаясь.

– Не говорите ничего! Не произносите ничего, даже если знаете наверное!.. Ничего вслух! Скоро все прояснится и так.

– Так что же нам делать?

– Ждать.

Глава Временного правительства резко повернулся и, не попрощавшись, немедленно уехал.

Он снова появился после обеда и через Долгорукова потребовал разговора с Николаем наедине.

– Передайте гражданину Романову, – приказал он бывшему гофмаршалу, – исключительно entre-nous[35]! И немедленно, без доклада! У меня каждая секунда на счету. Мое время мне не принадлежит. Оно принадлежит России.

Долгоруков отвел премьер-министра в комнату, которая служила Николаю одновременно кабинетом и спальней. Царь сидел за столом и писал свой дневник, но, увидев Керенского, неожиданно вошедшего вместе с Долгоруковым, вскочил, опрокинув при этом чернильницу.

Керенский бросился на помощь, опередив Долгорукова, схватил чернильницу двумя пальцами, отставил ее в сторону, взял промокашку и положил ее в черную лужицу. Скосив глаза на тетрадь, он сумел прочесть: «После обеда ждали назначения часа отъезда, который все откладывается по непонятным причинам…» Николай, заметив его уловку, деликатно кашлянул. Министр вытер лужицу, испачкав пальцы, швырнул мокрую промокашку под стол в корзинку для бумаг и резко повернулся к царю.

– Сегодня, – сказал он и глубоко вздохнул.

– Я это уже знаю! – воскликнул Николай. – Вы утром уже говорили.

– В десять вечера, – добавил Керенский.

– Куда? В Англию? В Романов-на-Мурмане?

Керенский опять улыбнулся своей неизменной медово-ласковой улыбкой.

– Я приготовил вам сюрприз, – не отвечая на вопрос, сообщил он.

– Какой еще? – обессилено спросил Николай. – В последнее время я боюсь сюрпризов. Скажите только…

– Не скажу! – словно нетерпеливому мальчишке, укоризненно ответил Керенский. – На то он и сюрприз. Еще потерпите.

Премьер резко повернулся и исчез.

К девяти вечера Татищев сообщил Николаю, что пока ничего не прояснилось. Поезд не подан, грузовиков тоже нет, из канцелярии Керенского посоветовали ждать особого распоряжения. Он заявил, что отъезд не состоится, по крайней мере, в назначенное время, и будет перенесен, потому что за оставшийся час погрузиться невозможно. Похоже, гофмаршал оказывался прав. Большие дворцовые часы пробили десять, но из Петрограда никаких распоряжений так и не поступило. Николай уже собирался предложить всем готовиться ко сну, как вдруг прибежал Долгоруков и, запыхавшись, взволнованно сообщил, что по дороге к дворцу снова движется автомобиль Керенского.

Через несколько минут вошел министр-председатель.

– Вот мой сюрприз! – объявил он и указал на дверь.

Она открылась, в комнату робко вошел Михаил – долговязый, почти в два метра ростом, смущенно улыбающийся, в темно-сером твидовом костюме; как обычно, гладко причесан, набриолинен, стэк в правой руке: Миша всегда был подчеркнутым англоманом, но в дендизме великого князя было что-то провинциальное. Николай и старшая сестра Ольга поначалу подшучивали и посмеивались над «сэром-пэром Майклом», а потом привыкли.

– Брат!.. – шагнул к нему Николай.

Они обнялись и оба одновременно посмотрели на Керенского.

– Говорите! Пожалуйста! Смело говорите. Я ничего не слышу, – Керенский демонстративно заткнул пальцами уши и отвернулся к окну.

Оно было открыто, снаружи, на свободе была теплая ночь, редкая для петербургского августа. Полная луна освещала каждый листок на деревьях, а елки светились, словно изнутри, волшебным серебром.

Братья смотрели друг на друга, похлопывая по плечам и не знали, что говорить.

– Ну вот… – сказал Михаил и пожал плечами.

– Да, – кивнул Николай. – Вот оно как! А? – а сам думал: «Господи, неужели это Мишка? Что-то в нем… не то. Неужели это он когда-то малышом обливал отца, грозного императора Александра Третьего, из детской поливалки, и оба они хохотали так, что остановиться не могли… Разве это он удрал за границу, чтоб обвенчаться с разведенкой Вульферт, а я послал за ним полицейских агентов, чтоб они не допустили венчания? А он, сукин сын, молодец, всех филеров обвел вокруг пальца, нашел сербского священника, обвенчался все-таки и стал самым счастливым человеком на свете! Зачем он отказался от престола! Мы бы не сидели здесь в мышеловке…»

Из-за этого брака, которым Михаил грубо нарушил важнейший закон – о престолонаследии, Николай запретил брату возвращаться в Россию навечно, лишил Михаила наследного права на престол, а его будущих детей – права именоваться великими князьями. После революции и после манифеста 17 октября, который частично разрушил, а частично деформировал законодательство империи, Николай смягчился, велел брату возвращаться и даже пожаловал своей новой невестке титул графини Брасовой.

Михаил понял, о чем думает Николай, и тихо сказал:

– Прости меня, Ники… Но у меня по-другому не получилось бы. Я совершенно цивильный человек.

Николай тяжело вздохнул, поднял вверх руку и потрепал брата по плечу.

– Что уж теперь! Разве поправишь что-нибудь? На все Божья воля. Наши приключения только начинаются.

– Да, – кивнул Михаил. – Узнать бы, что дальше? Жаль, отца Григория нет. Некому заглянуть в будущее… – и он робко засмеялся: мол, видишь, я тоже немного мистик, но ты понимаешь, это же всего лишь шутка, правда?

Однако Николай неожиданно вздрогнул, стал покручивать правый ус, левое веко у него мелко задергалось.

– Он уже все сказал – успел перед смертью.

Великий князь оглянулся на Керенского. Тот по-прежнему любовался луной, однако, пальцы из ушей вынул.

– И что? – шепотом спросил Михаил.

Николай отрицательно покачал головой:

– Я не могу тебе сказать. Не скажу. Не хочу… не надо. Потом сам когда-нибудь узнаешь. То, что случилось на сегодняшний день, он предсказал точно. А я всерьез тогда не принял. За что и расплачиваюсь. И хватит об этом… Ну а ты что же – едешь? Если не секрет, куда? – и Николай незаметным жестом указал на дверь.

– Нет, Ники, – смущенно усмехнулся Михаил. – Куда мне? Там у меня ничего нет, и никто меня не ждет. Да вот и Наташа отказывается наотрез. У нее же все-таки после Вульферта осталось небольшое имение. Земли там есть немного. Возьму пример с тебя – займусь огородом! – и он смущенно засмеялся. – Кстати, жена велела тебе кланяться. И еще… велела просить прощения за все, чем мы тебя огорчали.

Глаза Николая увлажнились, он вытащил носовой платок и несколько раз высморкался.

– Я очень рад, – откашлялся Николай. – Как же все-таки хорошо, что я тебе тогда запретил жениться! – увидев, как от удивления вытянулось лицо Михаила, пояснил: – Тем сильнее стали ваши чувства, и крепче ваш союз. При более комфортных условиях люди меньше дорожат друг другом. И если уж царь не смог вас разлучить, то никто более не сможет…

Михаил встрепенулся, хотел еще что-то сказать, но Керенский обернулся к братьям и постучал пальцем по своим наручным часам величиной с кофейное блюдце: последнее достижение швейцарских мастеров – большая редкость.

– Время, время, граждане братья! Оно не терпит, оно не ждет. Пора!

– Я бы хотел… – обратился к нему Михаил. – Я бы просил… попрощаться…

– С племянниками? – лучезарно улыбнулся Керенский.

– Да.

– И невесткой тоже? – улыбка премьера засияла еще ярче.

– Разумеется.

– Ни в коем случае! – внезапно отрубил Керенский. – Запрещено.

– Помилуй Бог, Александр Федорович! – недоуменно попытался возразить Николай. – Для чего же запрет? Кто знает, когда еще мы увидимся.

– Запрещено! – повторил Керенский и слегка взмахнул согнутой в локте правой рукой, которая сегодня опять беспомощно висела у него на черном платке; снова премьер жаловался – совсем отнялась из-за бесчисленных рукопожатий уже не только с единомышленниками, поклонниками и поклонницами, но и со всем русским народом.

– Послушайте! – сказал Николай, и Михаил впервые в жизни услышал, как в голосе брата прозвучал металл. – Неужели прощание с родственниками представляет такую опасность для революции!.. Да и кто же запретил? Зачем? Не думаю, что это был очень умный человек.

– Запрет наложил я! – заявил Керенский. – Я никогда не отказываюсь от своих слов или действий. Тем более что решение было вызвано настоятельной революционной необходимостью.

Михаил бросил испуганный взгляд на брата, но к тому снова вернулось его знаменитое самообладание. Он только усмехнулся в усы. «Смотри-ка, – удивленно отметил Михаил. – Ники-то вон что – седеет… А ведь еще месяц назад был безупречно рыжий…» Николай пренебрежительно пожал плечами и кивнул в сторону Керенского, и Михаил прочел в его глазах: «Кто его разберет, зачем ему надо? Демонстрация силы. Одно слово – идиот».

– Гражданин Романов! – скомандовал премьер-министр. – Я обращаюсь к бывшему великому князю. Да, к вам! Свидание окончено. Извольте следовать за мной к моему мотору. Я отвезу вас в Петроград. А вы, милостивый Государь, – обратился он к Николаю, – будьте готовы через час. К этому времени я вернусь. Попрощаться.

Братья обнялись еще раз и расстались навсегда.

Лакеи принялись, чуть ли не бегом перетаскивать багаж вниз. Когда гора вещей заполнила вестибюль чуть ли не до потолка, выяснилось грузовиков как не было, так и нет. И неизвестно, когда будут. Долгоруков несколько раз звонил в приемную правительства. Но оттуда ничего узнать не удалось. В конце концов, дежурному чиновнику гофмаршал надоел, и он приказал барышням на телефонном узле больше не соединять его с Александровским дворцом. За дело взялся начальник охраны полковник Кобылинский. После его получасовых переговоров с министерством почт и сообщений, пришли первые автомобили. Загрузили. Но куда их отправлять, опять– таки выяснить не удалось. Никто не знал, куда и в котором часу будут поданы железнодорожные составы.

В управлении николаевской железной дороги на Московском вокзале в десятый раз отвечали одно и то же: там насчет составов ничего не известно, а распоряжение об их отправке может дать только министр Коновалов или, в крайнем случае сам Керенский. На счастье, Долгорукову удалось связаться с личным секретарем Керенского. Секретарю удалось перехватить шефа в его личных апартаментах на Галерной улице. Пятнадцать минут спустя в Александровский дворец позвонили от Коновалова и сообщили, что даны два состава. И они будут находиться под парами на перегоне между Царским Селом и Александровской платформой.

– Как? Прямо в чистом поле? – не поверил Долгоруков.

– Я же ясно вам сказал: на перегоне! – огрызнулся чиновник и отключился.

Снова забегали слуги. Заревели моторы грузовиков, и снова все остановилось. Никто не мог сказать, где находится середина между Царским и Александровской. Наконец решение принял Татищев. Он приблизительно прикинул, где может быть та самая середина дистанции, съехал на одном из грузовиков с шоссе к рельсам и приказал выгружать сундуки прямо на землю. Тем временем перевалило заполночь, повеяло предрассветным холодом, звезды в небе стали постепенно тускнеть, сильно запахло полевыми цветами и травами.

Дети ежились от сырости, Анастасия даже захныкала. Очень хотел спать Алексей, хотя старался не подавать виду. Николай и Александра не знали, что и сказать детям, только повторяли: «Нужно терпеть. Это теперь наше главное занятие».

К тому же оказалось, что вся конспирация Керенского оказалась ерундой: несмотря на тяжелое предрассветное время, неподалеку стал собираться народ, наблюдавший за отъезжающими. В основном это были слуги и придворные из дворца – из тех, кто отказался добровольно отправиться в изгнание с Романовыми. Но были и местные. Сначала народ кучковался поодаль, потом стали незаметно приближаться. В конце концов, публика выстроилась полукругом около Романовых, вещей и сопровождающих. Толпа молчала, словно на похоронах. В предрассветной тишине даже было слышно коллективное дыхание собравшихся. Многие наблюдали за Романовыми с жарким любопытством, словно ожидали большего, нежели просто посадку изгнанников в поезд. У некоторых был такой вид, будто они ждали, что вместо поездов Романовым подадут виселицу.

Издалека послышался свисток, потом рев паровозов. Лязгая буксами и буферами, подошли сразу два поезда – один за другим. На стенах вагонов первого класса, выкрашенных, видимо, для той же конспирации в зеленый цвет[36], было написано огромными белыми буквами: «Международная миссия Красного Креста». Над котлами паровозов развевались флаги – белые с красным кругом посередине.

– Япония! – недоумением отметил Николай. – Это зачем? – спросил он у Долгорукова.

– Сказали – для нашей защиты, Ваше величество, – пожал плечами Долгоруков. – Иностранный флаг, неприкосновенность. Теперь поезд – вроде территория другого государства.

Николай усмехнулся.

– Определенно! Остается надеяться, что возможные супостаты хорошо разбираются в международном праве. И так же хорошо знают государственные флаги мира.

– Может быть, среди них кто-нибудь воевал в Манчжурии… – предположил Татищев.

Николай зябко передернул плечами.

– Полагаете, что после нашего победоносного окончания японской кампании найдутся в России люди, испытывающие если не любовь, то хотя бы уважение к японскому флагу?

Вместо ответа Татищев сказал:

– Разрешите, Ваше величество, начать погрузку.

– Пожалуйста! В этом деле я – только ваш подчиненный.

Необычайно быстро, всего через полтора часа оба состава были загружены.

– Ну – с Богом! – сказал Николай, обращаясь к семье. – Пошли.

Но тут оказалось, что попасть в вагоны не так-то просто. Лишь подойдя к дверям, высокопоставленные пассажиры осознали, что они действительно находятся в чистом поле, а не на перроне Царскосельского вокзала. Нужно было карабкаться в вагоны вверх по крутым стальным ступенькам.

Николай с девочками легко поднялись, подтягиваясь на поручнях. Алексея перенес с земли в вагон его матрос Клементий Нагорный. Но Александре, скособоченной от радикулита, попытка забраться в вагон обернулась пыткой. Наконец с помощью слуг ей удалось влезть наверх, и она сразу же заняла свое место в салоне, где она, вся в слезах от боли и унижения, легла на диван и уже не шевелилась.

Вагоны были мягкими, комфортными, однако, что-то в них появилось новое, непривычное, трудноопределимое. Позже Николай понял: запах. Пахло в комфортабельных царских вагонах не теплом, уютом и французскими духами, а нуждой, войной и страданиями. Эти вагоны, по распоряжению Александры, использовались в составе санитарных поездов. И именно этот запах помог Николаю окончательно понять: все! Жизнь царя, хоть и отрекшегося и арестованного, но все же монарха, кончилась. Отныне только испытания, возможно, страдания и муки. К ним он и жена готовились уже двенадцать лет назад, хотя надеялись, что судьба не будет к ним чрезмерно жестока. И все обойдется.



Двенадцать с лишним лет назад они посетили Дивеевскую обитель – на открытии мощей Серафима Саровского, предсказанном им же самим перед своей физической смертью. Царская чета отправилась в пустынь с молением о наследнике. Их молитвы были услышаны. Однако тогда же они узнали и пророчество о себе, о будущем страны и династии. Это настолько потрясло Николая и Александру, что потом они уже никогда не смогли оправиться и жить так, как прежде. «Не следует все-таки человеку так точно знать свое будущее», – повторял тогда Николай, и Александра была с ним полностью согласна. Поэтому они поклялись друг другу не рассказывать ничего детям – по крайней мере, до тех пор, когда скрывать что-либо будет просто невозможно. Однако Александра подозревала, что им что-то известно – как минимум, Ольге.



Поезда пыхтели под парами, но стояли и стояли. Время нудно тянулось и вытягивало из отъезжающих все нервы. На беспрестанные вопросы Долгорукова и начальника охраны полковника Кобылинского, когда отправление, машинисты озлобленно отвечали: «Специального приказа не было!»

И вот уже когда показалось солнце, издалека послышался клаксон мотора. Прямо к рельсам подъехал паккард с открытым, несмотря на утреннюю свежесть, верхом. В моторе сидел Керенский – бледно-зеленый и усталый. Сразу было видно, что он эту ночь провел в больших государственных заботах. Он просто не мог позволить себе спать, когда в России свершаются дела громадного исторического масштаба.

Керенский обеими руками, в том числе и парализованной, крепко ухватился за поручни. Легко, точно гимнаст, поднялся в царский вагон, прошел в салон, увидел на столе гудящий самовар и широко улыбнулся.

– Вот видите. Как хорошо! – сказал он. И неожиданно прибавил: – Ваше величество.

У Николая отвисла челюсть. У Александры брови поползли вверх.

– Все будет прекрасно! – заявил Керенский. – Статус японской миссии Красного Креста сослужит вам службу.

– Куда же должен прибыть поезд, какова все-таки конечная остановка? – устало и уже без всякого интереса к ответу снова подступил к нему Николай.

Сияющая улыбка Керенского внезапно погасла. Он отступил на шаг и заявил мрачно и с нажимом:

– Николай Александрович! Здесь очень много слишком любопытных глаз. И еще больше ушей! И не только среди охраны и обслуги поездов. Но даже и в первую очередь среди вашей свиты. Но одну тайну я теперь. Наконец могу вам открыть. Последние два месяца каждый день, каждый час вы и ваша семья пребывали на волосок от гибели. Слава Богу, «та-ва-ри-щам» из Петросовета не удастся попить вашей крови. А им очень хотелось! Мне несколько раз едва удавалось отвести от вашей головы тяжкий меч слепой мести. Эти товарищи из совдепа, вернее, их опричники, и сейчас рыщут и вынюхивают, когда и в какое убежище я намереваюсь вас отправить, и собираются пустить поезд под откос. У них на этот счет большой опыт – вспомните судьбу вашего деда, а также отца. Да что же я говорю! Вы ведь тоже были в том поезде, который товарищи бомбисты пустили под откос недалеко от Харькова у станции Борки…[37]

Николай только кивнул. Как же можно забыть то крушение поезда и то счастливое вмешательство самого Господа! Погибло несколько слуг, находившихся в царском вагоне, но никто из Романовых не пострадал.

– Отец держал на спине крышу вагона, пока нас не вытащили из-под обломков… – проговорил Николай.

– Вот! Видите! – воскликнул Керенский.

Что надо «видеть» Николай не понял, но переспрашивать не стал.

– Теперь-то, надеюсь, вы мне доверяете?

Николай дрогнувшим голосом ответил:

– Безусловно, Александр Федорович! Вы единственный человек из всех, кому принадлежит нынче власть, которому я доверяю бесконечно…

Николай на самом деле Керенскому не доверял никогда – ни на минуту. Он уже понял, что от вдохновенного лжеца и «бонапартика», как Александра Федоровича прозвали злые языки, можно ждать всякой пакости.

Николай еще совсем недавно сказал детям, что верит этому кумиру истерических петербургских барышень, так как все равно другого выхода нет. В то же время он прекрасно понимал, что все слова Керенского о том, что тот изо всех сил старается сохранить жизнь царя и семьи, – сплошь вранье. Потому что уже в апреле, всего через месяц после февральского переворота, Николаю донесли, что именно Керенский, а не параноик Гучков на предложение Милюкова обсудить дальнейшую судьбу царской семьи, для которой лучшим убежищем была Англия, вскочил и громовым голосом воскликнул: «Какая Англия?! Какое еще убежище? Вы революционеры, господа или тайные монархисты? Повесить! Причем, повесить на кронверке Петропавловской крепости, где его прадед повесил пятерых декабристов!»

Керенского тогда осадили все министры, без исключения. Было понятно, что театральная выходка бывшего эсера – всего лишь грубая попытка прибавить себе популярности. И о необходимости казнить Романовых он больше никогда не заговаривал. Тем не менее, о возможности цареубийства первым на официальном уровне заявил именно он, молодой министр юстиции. Поэтому каждый раз, когда Александр Федорович твердил, что ему дорога жизнь Романовых и он все предпримет, чтобы они были в безопасности, Николая охватывал мгновенный страх. Электрическая волна секундного ужаса пробежала по его спине и сегодня – когда Керенский вдруг назвал его «Ваше величество».

– Я от всей души желаю вашему величеству счастья и легкой дороги, – в меру поклонился Керенский.

Из своего салона вышла, держась за стенку, Александра. И премьер наклонился в ее сторону ниже, поцеловал ей руку, которую та не успела отдернуть. Глядя прямо в глаза императрице, он с бесконечным теплом и уважением в голосе, произнес:

– До свидания, Ваше величество! В душе я всегда произношу ваш титул. И буду его произносить.

Александра обеспокоено переглянулась с мужем.

– А теперь несколько общих слов и рекомендаций, – продолжил Керенский. – Ни на одной из станций остановок не будет, кроме тех, которые нужны для заправки паровозов углем и водой. Занавески на окнах должны быть задернуты постоянно. Это для вашей безопасности. Прогулки только в открытом поле при полном безлюдье. Вы меня поняли, гражданин полковник? – обратился Керенский к начальнику охраны полковнику Кобылинскому.

– Так точно, господин министр! – ответил Кобылинской и четко козырнул.

– Ну вот, – поморщился Керенский и пожаловался Николаю. – Ведь не министр я, не просто министр! А председатель правительства. Министр-председатель. И какой еще «господин»? Нет у нас господ. Все суть теперь граждане. И козырять запрещено правительством уже давно… Понимаю, сразу не привыкнуть. Я хочу еще раз основательно, сильно подчеркнуть, Евгений Степанович, – снова повернулся к полковнику Керенский. – Не забывайте: вы сопровождаете императора, хотя и бывшего. Его величество и семья ни в чем не должны испытывать лишений, недостатков. Разумеется – полная безопасность и неприкосновенность! Защищать ваших подопечных всеми средствами, вплоть до применения оружия, если понадобится… Не исключаю, что могут быть попытки схватить их, похитить, расправиться. Им больше не на кого надеяться – только на вас! Других спасителей не будет, да и быть не может…

Александра ухватилась за локоть мужа и шепнула ему по-английски: «Он меня пугает». Николай успокаивающе улыбнулся жене и погладил ее по руке.

– Получите, гражданин полковник! – Керенский протянул Кобылинскому небольшой пергаментный конверт с сургучными печатями, скрепленными шелковым шнурком.

После чего премьер еще раз откланялся и спрыгнул на землю. Перед ним стоял взвод охраны.


– Солдаты! – закричал Керенский своим глубоким и мощным баритоном, словно с трибуны на уличном митинге. – Вы доблестно и добросовестно выполняли приказ революционного правительства и надежно охраняли семью бывшего императора здесь, в Царском Селе. Вы должны и дальше так же добросовестно продолжать службу и охранять семью Романовых все то время, покуда будете при ней находиться. Обеспечивать им безопасное существование везде, куда вам прикажет за ней следовать правительство. Подчиняться вы должны только революционному правительству. Никто другой не имеет права отдавать вам приказы. И ежели найдется человек, на каком бы высоком посту он ни находился, или организация, как бы она себя ни называла, – и если найдутся те, кто попытается дать вам какой-либо приказ помимо правительства, вы должны немедленно арестовать этих людей как врагов народа! Солдаты свободной России! Помните: лежачего не бьют! Держите себя по отношению к Романовым вежливо, а не по-хамски. Я уверен, я знаю, что вы – бравые молодцы, заслуженные боевые воины и по-другому не можете и не будете. Довольствие будете получать от Петроградского военного округа, к которому остаетесь приписанными до конца службы… А теперь слушай мою команду: по вагонам! Свисток!

Царский поезд медленно и почти бесшумно тронулся с места. Толпа, собравшаяся поодаль, придвинулась ближе – молчаливая, мрачная. Несмело поднялся вверх чей-то котелок. Мелькнул женский платок. Кто-то опустился на колени и перекрестил уходящие поезда.



Выйдя на пределы города, составы с максимальной скоростью помчались на север.

Когда миновали Волхов, Николай по названиям станций и направлению солнца понял: поезд идет на восток. Значит, Сибирь.

– Сибирь – сказал он, войдя в салон жены и садясь на стул рядом с диваном.

Она молча кивнула.

– Я догадалась. Он должен был нас обмануть. Такие люди по-другому не могут. Ложь и злоба – вот чем они живут.

Александра села на диване, взяла со столика бутылочку с ароматическим лосьоном, вытерла им руки и нанесла спирт на виски.

– Наклонись, Ники, солнце мое! – велела она, смочила лосьоном салфетку спиртом и вытерла мужу шею. – Становится жарко. Ванна в поезде не работает. Говорят, нет воды. Угля тоже нет.

– Ничего, – отозвался Николай. – Немножко потерпим. Дальше будет прохладнее – по мере того, как начнем приближаться к Уралу. Ванну Валя[38] приведет в порядок. Он мне говорил.

– Хорошо бы, – отозвалась Александра. – Измучимся… Сколько нам ехать? Ах, да. Тебе этот шут гороховый так и не сказал?

Николай отрицательно покачал головой.

– Да, – печально вздохнула Александра. – Вот и вся Англия.

Николай вытащил из нагрудного кармана френча тонкий золотой портсигар и вытащил папиросу. Ящик прекрасного турецкого табака он получил в подарок от султана – еще до войны. Никакого другого табака у него не было. «Надо экономить, – подумал он, прикуривая папиросу от ароматической восковой спички. – Такой теперь нескоро будет, а может, и никогда. Турция наш противник. А что будет после войны – узнаем ли?»

– Признаться, – сказал он, – я до сих пор надеялся, что мы не совсем правильно поняли батюшку Серафима… Или он ошибся…

– Ну, как ты мог такое думать? – недоуменно спросила Александра. – Разве можно, чтобы пророчество батюшки Серафима было ошибочным… Ники, – вдруг с неожиданной и упорной убежденностью в голосе сказала она, – Ники! Не каждому выпадает такая честь – быть отмеченным самим святым Серафимом! Он послал нам Алексея, он не оставит нас, что бы дальше нам ни пришлось пережить. Чем больше страдания и муки, тем выше милость Господня! – она перекрестилась на медную иконку святого Серафима на стене салона, рядом с небольшой иконой Распутина.

В дверь постучали.

– Разрешите, Ваше величество? – послышался голос гофмаршала Долгорукова. – Здесь полковник Кобылинский с докладом.

– Пожалуйста, Василий Александрович, – отозвался Николай. – Просите.

– Проходите, Евгений Степанович, – радушно сказала императрица Кобылинскому. – Милости просим. Нет-нет, сюда, поближе. Садитесь к нам, к столу. Я слышала, – обратилась она к Долгорукову, – там собирались ставить самовар? Попьем вместе чаю. Так? Ставили?

Долгоруков не успел ответить: в дверях показался лакей Трупп с большим серебряным подносом в руках, на котором стояли стаканы в таких же серебряных подстаканниках, два графинчика – с водкой и вишневой наливкой, вазочки с вареньем – клубничным и черносмородиновым, бутерброды с белугой и ветчиной и птифуры из творога. Их испекали специально для Александры – она даже рыбу ела редко.

– А вот и наш Алоизий Егорович! – сказал Николай. – Вы, как всегда, вовремя.

Трупп поставил поднос на стол и поклонился.

– Самовар будет готов через пятнадцать минут, Ваше величество.

И, поклонившись еще раз, вышел.

– Чем порадуете, Евгений Степанович? – спросил Николай полковника. – Сидите, пожалуйста!

– Разрешите доложить, Ваше величество?

Николай кивнул.

– Прошу вас. Я весь внимание.

Кобылинский протянул Николаю пергаментный пакет со сломанными печатями. Нам нем было написано: «Вскрыть через шесть часов после отправления». Николай открыл конверт, вытащил узкую полоску бумаги, на которой было напечатано всего одно слово: «Тобольск».

– Ах, вот оно что! – вырвалось у Александры. – Но ведь это… – она изумленно посмотрела на мужа, – это родина Друга! Покровское ведь в Тобольской губернии? Мы едем к Нему? В ту сторону?

Николай словно не расслышал ее слов. Кобылинский понял, что Александра имеет в виду Распутина. Он встал.

– Разрешите идти, Ваше величество?

– Да. Евгений Степанович, спасибо. Ступайте, голубчик, – разрешил Николай. Напоминать о приглашении на чай он не стал.

Потом стал на колени перед иконами и медленно, усердно перекрестился.

– Он спасет нас! Господь нас направляет к нему, как Он когда-то направил его к Алешеньке сотворить чудо!.. – проговорила Александра.

Да, иначе как чудом, невозможно назвать то, что удавалось только Распутину и не могло удастся ни одному врачу, ни одному человеку.



Несколько раз мальчик был на краю гибели. Распутин спасал Алексея от смерти даже на расстоянии, находясь за двадцать тысяч верст от столицы, в своей деревне Покровском. Здесь он молился о здоровье наследника и отсылал в Зимний дворец телеграмму: «Маленький будет жить». Или: «Он уже здоров». И каждый раз происходило одно и то же чудо: Алексей, не зная о том, что отец Григорий о нем молится, после прихода телеграммы преображался на глазах. Смертельные боли, не отпускавшие его иногда неделями, через несколько минут исчезали, кровь останавливалась, и несчастный ребенок крепко засыпал.

– Он спасет нас! – повторила Александра.

– Однако отца Григория там сейчас нет, – проговорил Николай.

– Телом, конечно, нет, но дух его с нами – везде!

Николай стал перед женой на колени, целуя ее бледные, похолодевшие руки.

– Я тоже хочу верить, как и ты, родная моя Аликс, – прошептал он. – Всегда помню, что человеку воздается по вере его. Но почему отец Григорий не предвидел свою смерть, почему дал себя убить?..

– Это не по нашему разумению! Это скрыто от нас… Вспомни Ники, – укорила Николая жена. – Вспомни хорошенько! Он как раз предвидел свою смерть и даже время точно назвал, и указал на круг возможных убийц. Все ведь подтвердилось – абсолютно все! А почему не спасался?.. Здесь промысел Божий, у Господа свои причины, свой смысл…



Николай поднялся с колен и дернул шнурок звонка. Тут же в дверях показался Долгоруков.

– Василий Александрович, голубчик. Позовите детей, – распорядился он.

Дети появились через две минуты. С радостными голодными криками уселись за стол. Алексей схватил пирожное, но Ольга легонько шлепнула его по руке.

– Молитва, – осадила она брата.

Алексей нехотя, надувшись, положил пирожное на место. Но, зыркнув по сторонам, тарелку с птифурами придвинул к себе поближе.

Сегодня была очередь Анастасии читать «Отче наш». Скороговоркой произнеся молитву, она запустила руку в тарелку с птифурами. Алексей хотел на нее прикрикнуть, но вмешалась мать:

– Детьи! Гражданье Романофф! Прекратить шум. Настя, передай-ка мне тарелку – та-та, именно ту, на которую ты нацелилась.

– Прошу внимания – сказал Николай. – Дети! Итак, только что я узнал, куда мы направляемся. Нас везут в Тобольск.

Ответом была тишина. Звякнула серебряная ложечка, которую Алексей положил в стакан после того, как умудрился незаметно два-три раза зачерпнуть из вазочки клубничного варенья.

– Вы, разумеется, знаете, что в тех краях родился и жил наш друг и спаситель, – заметила Александра.

– Отец Григорий? – спросила Татьяна.

– Yes, – подтвердила Александра.

Дети по-прежнему молчали.

– Аликс, – наконец сказал отец, – полагаю, сейчас самое время настало рассказать им все, что мы знаем и что нас может ждать…



Он говорил без малого час. В салоне по-прежнему стояла мертвая тишина. И только у Алексея вырвалось:

– Если убивать будут, пусть бы только не мучили!

* * *

Строго секретно

Посольство Великобритании в России

Санкт-Петербург



Лорду Бальфуру

форин-офис

Лондон



Многоуважаемый сэр!

Министр иностранных дел Временного правительства сообщил мне сегодня, что Керенский, который видел вчера императора, условился относительно его отъезда в Сибирь – в город Тобольск во вторник. Его величество Николай II предпочел бы уехать в Крым, но, по-видимому, остался доволен предложением переменить место жительства. Я выразил надежду, что в Сибири свобода императора не будет так ограничена, как в Царском Селе, и что ему разрешат свободу передвижения. Несмотря на то, что он совершил много ошибок и несмотря на слабость его характера, он не преступник, и к нему должны относиться с возможно большим вниманием. Министр иностранных дел отметил также, что Керенский, вполне разделяя это мнение, готов всецело идти навстречу желаниям его величества. Он дал ему разрешение выбрать лиц, которые будут сопровождать его. Истинной причиной переезда императора является растущая среди социалистов боязнь контрреволюции.

Разумеется, эта причина никакого отношения к действительности не имеет. Контрреволюция и император не были связаны никоим образом, не связаны и никогда не могут быть связаны. За императора Николая II сегодня никто проливать кровь не станет. Мало того, любая партия, которая решится использовать императора как знамя, немедленно подпишет себе смертный приговор. Такова сейчас общественная атмосфера.

Истинная причина высылки императора, на мой взгляд, в Сибирь совершенно другая: там гораздо проще осуществить физическое уничтожение династии, нежели в любой из столиц. Позволю себе высказать свои соображения относительно проблемы. Мы ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не должны касаться этой темы, по крайней мере, внешне, но вместе с тем признавать важным тот факт, что исчезновение императора может иметь определенные позитивные результаты.

Бьюкенен



8. ПОДРУГА МИХАИЛА ГОРБАЧЕВА



УЖЕ больше сорока лет почти каждое утро Раиса Максимовна просыпалась на час раньше мужа. Полежав минут пять, тихонько выскользнула из постели. Надела красный бархатный халат до пят, на цыпочках направилась в ванную. Потом прошла в свою небольшую комнату, которую с легкой иронией называла «будуаром». И стала умело, легкими и быстрыми движениями накладывать на лицо грим. Еще ни разу в жизни муж ее не видел без макияжа.

Остановившись в какой-то момент, долго и пристально смотрела в зеркало, потом вздохнула. У нее на столике всегда была лучшая косметика мира, самые дорогие виды омолаживающего крема, в том числе и на гормонах, однако, время не победить никакими гормонами. Она стареет. Медленно, незаметно, но неотвратимо. Старческие веснушки появились на скулах. Вчера грим немного растаял, муж заметил пятнышки и нежно поцеловал их, приговаривая: «Солнышко снова любит мою звездочку. Значит, опять в нашей жизни наступает весна!»

Но как раз все наоборот: зима наступает в их жизни, – зима, приближается шагами Гулливера. Внезапное чувство ужаса и бессилия перед неумолимой старостью охватило ее так, что Раиса Максимовна на секунду потеряла сознание, ее качнуло в кресле, она едва успела ухватиться за туалетный столик… Обморок тут же прошел.

Когда туман перед глазами рассеялся, она со страхом подумала: слишком частыми стали эти мгновенные обмороки. К тому же появились приступы непонятной слабости, которые могли длиться несколько дней. Тогда она даже не подозревала, что это первые признаки смертельной болезни – лейкемии, от которой она через несколько лет умрет в одном из госпиталей Германии (в России к тому времени система здравоохранения будет уничтожена). Последствия Фороса? Да, и это, наверное. Муж не предупредил ее тогда ни о чем, впервые в жизни не посвятил в свои планы, и в августе девяносто первого, она действительно поверила: произошел настоящий, а не игрушечный переворот – самое страшное, что могло быть в СССР. И там, в Крыму, где они остались без связи, а «путчисты» то приезжали к мужу, о чем-то советовались и спорили, то уезжали, то снова приезжали, ее преследовала жуткая картина из кинохроники: валяющиеся на задворках грязного скотного двора трупы главы Румынской социалистической республики Николае Чаушеску и его жены Елены, убитых преступно, по-бандитски, без суда и следствия. В восемьдесят девятом году, когда ЦРУ совместно с КГБ легко, быстро и жестоко обеспечили в Румынии смену власти и строя, она впервые увидела эти страшные кадры по телевизору. Раиса Максимовна вцепилась в локоть мужа и закричала: «Ну, зачем же так? Неужели ты не мог приказать, чтобы их просто посадили в тюрьму?!» На что он ответил, разведя руками: «Иногда, звездочка, увы, события выходят из-под контроля».

В девяносто первом, после форосского «плена», события тоже вышли из-под контроля. Все получилось точь-в-точь так, как предсказал Сталин. Как-то ей попалась в руки книга желчного, но талантливого публициста Юрия Мухина, который анализировал ход «путча» и привел длинную цитату из пятого тома работ Сталина. Ее потрясло тогда буквальное совпадение событий, словно вождь СССР, превращенный теперь в великого государственного преступника, всю августовскую оперетту сумел прозреть сегодняшние события сквозь многие десятилетия. Раиса, бывший преподаватель марксистско-ленинской философии, в свое время изучала Сталина. Но этой работы не знала. И она несколько раз перечитала отрывок, пока не обнаружила, что знает его почти наизусть.

«Искусство стратега и тактика состоит в том, – писал Сталин, – чтобы умело и своевременно перевести лозунг агитации в лозунг действия, а лозунг действия также своевременно и умело отлить в определенные конкретные директивы».

– Здесь, – комментировал Мухин, – и оценка степени готовности ситуации к возможным действиям, и оптимальный выбор непосредственного момента начала действия. Тактика отступления в порядке. Роль меры в процессе пробы сил. Оценка необходимого темпа движения. Пределы возможных соглашений. Организаторы августовского путча, видимо, не читали этих работ Сталина. Или у них не хватило ума принять во внимание изложенные им условия успешности политической борьбы. К «гэкачепистам» в полной мере могут быть отнесены следующие его слова (как будто специально написанные на семьдесят лет вперед): «Несоблюдение этих двух условий может повести к тому, что удар не только не послужит исходным пунктом нарастающих и усиливающихся общих атак на противника, не только не разовьется в громовой сокрушающий удар…, а наоборот, может выродиться в смехотворныйпутч, угодный и выгодный правительству и вообще противнику в целях поднятия своего престижа, и могущий превратиться в повод и исходный пункт для разгрома партии или, во всяком случае, для ее деморализации». Организаторы «путча» в 91-м потерпели позорный провал именно потому, что не понимали того, что Сталину было ясно уже в 1920 году. И результат был именно таков, как он и указывал: смехотворность выступления, вся выгода от него политическому противнику, деморализация собственных сторонников. Абсолютно ясно: если бы инициаторы путча предвидели такой его исход, они его никогда бы не начали.

– Если оценивать содержание этих сталинских работ по общепринятым в науке критериям, – заключал Мухин, – то выводов здесь больше, чем на очень сильную докторскую диссертацию по специальности «политология» или, точнее, «политическая технология». Причем своей актуальности они не утратили и спустя много лет. Здесь не красивых слов, ярких образов «высокого» литературного стиля – только технология политики. То есть по существующим ныне критериям, Сталин по достигнутым научным результатам был доктором философии еще в 1920 году. Еще более блестящи и до сих пор никем не превзойдены его достижения в экономике…»

Тогда она сказала мужу:

– Смотри-ка, ужасно: в августе все прошло, как по написанному. Какое необыкновенное совпадение! – и прочитала отрывок наизусть.

Впервые в жизни она увидела в черных острых глазах мужа бешенство.

– Меня не интересует кровавая бесовщина этого коммунистического палача! – крикнул он.

– Мишенька, родной, – изумленно проговорила Раиса Максимовна. – Причем тут определения? Что за слова ты выучил? Где ты видишь бесовщину? Это же история. И уже потому интересна. Может быть, если бы знать, вовремя подумать и учесть прошлый опыт – да хоть сталинский! – то тебе удалось бы достичь своей цели.

– Цели я достиг, – отрезал муж. – Правда, – он снизил тон и произнес, словно оправдываясь, – не совсем той, о которой все кричат справа и слева…

– Что ты имеешь в виду?

– Объясню. Как-нибудь потом… Не сердись, родная звездочка. Даже тебе и даже сегодня я еще не могу все сказать. Я дал слово нашему общему другу.

– Кому?

– Джорджу. Президенту Джорджу Бушу.

– Это когда вы встречались с ним на Мальте? На военном корабле? В открытом море? Чтобы вас не могли подслушать даже жены? – улыбнулась она.

– Да, – неохотно подтвердил он и тоже натянуто улыбнулся. – И многого не знает даже его ЦРУ, не говорю уже о нашем кровавом КГБ. Я потом тебе все расскажу, потом… Попозже[39].

На том их разговор и закончился. Он так ничего ей и не рассказал. А тогда она не стала обращать внимание мужа на еще одну поразившую ее деталь из мухинской книги: Сталин, оказывается, владел методами скорочтения и читал в день 350–400 книжных страниц. Только на его ближней даче в библиотеке было больше двадцати тысяч томов, и на всех книгах – его собственноручные пометки. Значит, не просто читал, но и размышлял и спорил с авторами. Она попыталась прикинуть, сколько сама прочла книг, хотя бы по специальности. Читать она любила, но все равно больше тысячи не набиралось.

Да, невероятно, но факт: все получилось как по написанному – как Сталин предсказал. Все сбылось. И пьяный бык Ельцин отобрал у них все. Хорошо, хоть квартиру оставил. А все самые лучшие друзья на Западе – и Буш, и Ширак, и их жены, и Марго Тэтчер – все забыли их с Мишей в один день. Правда, Гельмут Коль пока не забывает, хотя чаще бегает к Ельцину в баню. А ведь это не Ельцин, а они с Мишей ему такой шикарный подарок бесплатно сделали – целое государство, Восточную Германию, Германскую Демократическую Республику. Хорошее, кстати, было государство. Много вложил Советский Союз в ГДР: немцам надолго хватит.

Еще совсем недавно все они расстилались перед ней, понимали, что главную политику в СССР делает она, что Миша по большому счету – трусишка, серьезные решения принимать не способен. Печатали фотографии на первых страницах журналов: «Rayissa Gorbatcheva в Лувре философствует», «Rayissa – у королевского ювелира в Лондоне. Впервые за всю историю британской династии сюда пустили постороннюю», «Тайное оружие Кремля: Rayissa примеряет корону русских императоров». «Rayissa – главная надежда западной цивилизации и демократии». Про корону тогда глупость написали. Никакой короны не было. Была бриллиантовая диадема, да и все равно она тогда ее не купила. Но сегодня другое больше мучит ее: непонятно откуда взявшийся постоянный страх смерти. Надо с психиатром проконсультироваться, но нельзя: Ельцин тут же объявит ее сумасшедшей.

Закончив с макияжем, Раиса Максимовна вернулась в спальню, проскользнула под одеяло. Муж все еще спал, тревожно шевеля во сне полными губами. Она нежно поцеловала его в висок, потом шепнула в ухо: «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?» Он легко открыл глаза, вздохнул, улыбнулся и, не говоря ни слова, обнял ее и мягко прижал к себе ее маленькое хрупкое тельце. Она попыталась его приласкать, делала это, как всегда, осторожно и умело. Он даже сладко замер, сердце на какое-то время забилось у него чаще, но это продолжалось недолго. Ничего у него не получилось.

– Я плохо спал, звездочка, прости, – виновато сказал он. – Может, мне попринимать что-нибудь… м-м-м… такое? Вон сколько разных средств напридумали. «Золотой орел», «Мощный рог»…

– Да, Мишенька, ты во сне стонал, а один раз даже заплакал. Я не стала тебя будить, потому что старики говорят: «Кто плачет во сне, будет счастливым».

– Старики? – звонко переспросил Горбачев. – А что говорим мы, молодые?

– А молодые говорят, что нам нужно отдохнуть! – улыбнулась Раиса Максимовна и легко вскочила с постели. – Куда-нибудь поехать. На Гавайи. Мы ведь никогда не были на Гавайях! – запахнула халат и вдруг пошатнулась, побледнела до светлой зелени в лице и осела на широкую кровать.

– Что с тобой, звездочка? – в страхе вскочил муж. – Опять плохо? Врача?

– Нет, – прошептала она. – Это со сна. Я еще не проснулась. Мне нужно еще немного полежать. Ты вставай, не жди меня.

Он еще полежал немного рядом с ней, держа ее за руку. Потом встал, натянул красные шелковые трусы и футболку с надписью «Gorby» и направился в ванную.

Едва он взялся за электробритву, как его остановило тонкое пение телефонного звонка. Трубка вертушки, обычной, административной, висела тут же на стене. Кремлевскую Ельцин у него отобрал.

– На проводе, – сказал он.

– Миша? Доброе утро, – услышал он хрипловато-мычащий голос Яковлева. – Не спишь?

– Привет, Саша, привет, Николаич… Какой спишь? Уже часа три как на ногах.

– Значит, ты уже знаешь, что это алкаш снова вытворяет?

– Что? Что? – испугался Горбачев. – Говори! Говори! Не тяни! Говори сейчас же!

– Прислал какую-то шпану в черных масках к «Горбачев-фонду», перекрыл все ходы-выходы, никого не впускают и не выпускают.

– Демонстрация? Митинг? Пикет?

– Какой там! Если бы… ОМОН прислал, сукин сын!

– Зачем?

– Спроси у него, дурака. Сейчас тебе будет звонить Шостаковский. Он все объяснит, – и Яковлев, как всегда, не попрощавшись и без предупреждения, положил трубку.

Зазвонил городской телефон. Шостаковский, бывший ректор Высшей партийной школы при ЦК КПСС, а теперь главный администратор «Горбачев-фонда», говорил медленно и четко.

Оказывается, ОМОН прибыл с подачи управляющего делами президента России с предписанием немедленно очистить ровно половину занимаемой площади. На исполнение два часа. После чего указанные помещения будут опечатаны вместе с имуществом.

– На каком основании?! – кричал Горбачев. – Он что – с ума сошел? А где закон? Справедливость? Где демократия?

– О демократии ничего в бумаге не сказано, – спокойно сообщил Шостаковский. – Что же касается состояния чьего-либо ума, то не мне судить, Михаил Сергеевич. Тем более по телефону.

«Труса празднует, – подумал Горбачев. – Боится, что Борька прослушивает».

Вслух же громко сказал – в расчете на прослушку:

– Я сейчас немедленно позвоню Борису Николаевичу Ельцину! Он умный, широко мыслящий и великодушный человек, он во всем разберется. Не может быть, чтобы он не понимал и чтобы не пошел навстречу… Ведь, понимаете, демократия, обратно же гласность, плюрализм мнений в глазах широкой международной общественности не могут не вызвать понимания и представления… – он, как всегда, запутался в словах, словно в речной осоке.

– Не знаю, Михаил Сергеевич, – спокойно перебил его Шостаковский. – Может, и стоит позвонить, только, думаю, в таком случае не Борису Николаевичу, а самому Коржакову. Хотя вряд ли что это даст…

– Вы так уверены, что даже Коржаков не поможет? – спросил Горбачев.

– Сейчас нельзя быть уверенным ни в чем, – отпарировал Шостаковский. – Но в любом случае надо действовать быстро. Сегодня они половину площадей заберут, завтра – все здание. Я уже и прессу вызвал. Вот, вижу в окно – пришел автобус с телевизионщиками.

– Вы там без меня не начинайте! – забеспокоился Горбачев. – Я очень быстро!

– А это, Михаил Сергеевич, уже не надо, – мягко, но с нажимом возразил Шостаковский. – Думаю, не совсем уместно первому президенту СССР и лауреату Нобелевской премии заниматься публично административно-хозяйственными дрязгами.

Горбачев подумал и согласился.

– Хорошо! Я буду действовать в своем направлении. И вы действуйте в своем. И доложите!

Он бросил трубку и некоторое время смотрел на нее. «Смотри-ка, он лучше знает! Много гонору набрал, как только я из Кремля съехал». Тем не менее, каким-то дальним уголком мозга он если не понимал, то ощущал, что Шостаковский прав. Не понимал пока только, почему прав. Ему самому даже в голову никогда не приходило, что самое опасное для любого государственного деятеля показаться смешным или мелким. Он до сих пор не сознавал, что в глазах подавляющего большинства своих сограждан он давно остался и навсегда останется болтливым кретином. Он считал – мало того, был в этом уверен! – что народ его любит искренне и еще более горячо, чем до его свержения в декабре девяносто первого. Правда, в последнее время в печати его стали называть предателем, а то и хуже – государственным изменником. Одна только выходка заместителя генерального прокурора Виктора Илюхина чего стоила. Где это видано: прокурор возбуждает уголовное дело по статье «Измена Родине» – против кого? Против собственного президента! Теперь почти каждый день пишут об этом в левых газетах. Недавно прочтя о себе, что он – сложившийся изменник Родины, Горбачев сначала перепугался не на шутку: решил, что это ельцинская команда через коммунистов запустила пробный шар, чтобы подготовить общественное мнение, все-таки арестовать его, устроить показательный процесс и посадить. А то и расстрелять, как Николая Второго. Или как Чаушеску. В лучшем случае, сослать куда-нибудь. Но ему было невдомек, что Ельцин никогда не стал бы, в отличие от самого Горбачева, делать из своего врага мученика. Да и тему государственной измены ему трогать тоже опасно. Нет, Ельцин понимал: чтобы добить Горбачева, его нужно не возвышать репрессиями, а унизить, превратить в просителя, заставить клянчить – неважно что, но для себя лично: клянчить по пустякам и много. И тогда можно будет заявлять народу: «Нет, он неисправим, выкормыш партаппарата! Обнаглел: и пенсию ему, и машину, и охрану, и спецполиклинику… Походил бы пешочком на работу, поездил бы на трамвае в поликлинику… Как я, президент России! Слабо?»

Однако сейчас Горбачев ясно понимал только одно: в самом деле, пусть Шостаковский занимается ОМОНом, а он сам займется президентом России. Вернее, пусть Шостаковский так думает.

– Кто там, Миша? – спросила из спальни Раиса.

– Саша звонил, Яковлев. Потом Шостаковский, – отозвался он. – Ерунда, какие-то проблемы с арендой в фонде, – добавил он, входя в спальню. – Без меня справятся.

– Пустяки? – приподнялась она на локте. – В самом деле? А не борькина лапа опять?

– Нет, звездочка, нет, – заверил он. – Да и брось об этом. Давай подумаем о другом. Давай, действительно, подумаем о Гавайях. Или, может, в Ниццу съездим или на Канары, как эти… «новые русские»?

– В Ниццу! Господь с тобой, Фунтик! – так она его называла в минуты депрессии или недомогания, чтобы за ласковым прозвищем скрыть свое состояние. – Какая Ницца, какие Канары! Этот носорог нас за границу вдвоем не выпустит! Или домой не впустит. Эмиграция, знаешь, не для меня…

– А вот здесь ты не права! – с жаром возразил Горбачев. – Вот тут он не посмеет. Ему Клинтон не позволит и Хельмут, понимаешь, Коль! Он от Маргошки такую вздрючку получит – век будет помнить! Ну, ладно, ты отдыхай, а мне пора.

Он вернулся в ванную, включил свой «филиппс», приложил бритву к правой щеке. Почти бесшумное шуршанье бритвы его успокаивало. Однако бриться все не начинал. Мало того, выключил бритву и отложил ее в сторону, сел к зеркалу и внимательно рассмотрел свое лицо. Оно было обычного «рабочего» сине-коричневого цвета, словно он не дома был, в ванной, а стоял на трибуне и выступал перед народом часа два. Значит, опять подскочил сахар. Вот почему его второй день сопровождает тошнотная истома. Простой советский человек давно перешел бы на инсулин, но Горбачев в последнее время все меньше страдал от своего недуга, поскольку стал регулярно пить дефицитнейший чай «Калли» по рецепту американского китайца доктора Чена. Однако «Калли» закончился неделю назад, а похлопотать о новой посылке некому – все помощники разбежались. Не пошлешь же в Нью-Йорк старую калошу Шахназарова. Правда, есть еще один чудодейственный бальзам «санбриз» от того же Чена – грамм на вес золота. Горбачев достал из шкафчика крохотную бутылочку, отвинтил пробку, два раза капнул себе на язык и подождал, пока тысячи сосудов в полости рта впитают резкую на вкус, как скипидар, маслянистую жидкость. Прошло три-четыре минуты. Синюшность с лица стала спадать, потом постепенно начал исчезать коричневый оттенок, в голове просветлело, и тошнотная слабость постепенно отступила. Нужно посидеть еще минут пять, и тогда уровень сахара в крови опустится до нормы.



Он то включал бритву, то выключал ее и с грустью думал, что и диабет и гипертония – нежданный подарок ему самому от его же собственного детища – монстра, которого он, как Франкенштейна, создал собственными руками, выпустил на волю, предварительно дав ему имя «перестройка». Хотя если быть честным перед самим собой, то по праву лавры надо отдать умнице Марго, которая первая из всех высокопоставленных баб Европы и Америки смело назвала себя подругой Раисы Максимовны. Еще в восемьдесят третьем Андропов дал понять шустрому, только что испеченному секретарю ЦК по сельскому хозяйству, рьяно взявшемуся за осуществление совершенно идиотской продовольственной программы, что бывший шеф КГБ, а теперь всесильный генеральный секретарь ЦК КПСС именно его рассматривает в качестве ближайшего соратника, а может, и преемника. Никто из членов Политбюро и представить себе не мог такого поворота. Должность секретаря по сельскому хозяйству всегда считалась чем-то вроде ссылки или отстойника. Да и сам Горбачев, когда еще сидел в Ставрополе, особых эмоций у партийной геронтократии не вызывал. Когда же он появился в Москве, то и воспринимали его как провинциального парня, лимитчика, который ради московской прописки будет делать все – хоть метлой махать, хоть составлять и рекламировать продовольственную программу. Никому не приходило в голову, что Горбачев нужен Андропову в качестве молодого и крепкого вожака своры гончих, которая скоро понадобится генсеку для будущих чисток в партийных рядах.

Сначала его надо было представить Западу. Для первого шага лучше всего подходила Англия: авторитет Маргарет Тэтчер в мире тогда был необычайно высок. После серьезных консультаций между министерствами иностранных дел обеих стран, Горбачев был отправлен туда с малозначащей миссией. Его главная задача была – мелькнуть, показаться в прессе, отметиться.

Тот визит был молниеносным, и детали его сохранились в памяти Горбачева плохо. Зато второй визит, когда он уже стал генсеком и Тэтчер сразу после его избрания заявила на весь мир, что «с Горбачевым можно работать», запомнится ему до гроба.

Уже с первых минут Тэтчер заявила ему без обиняков:

– Мистер Горбачев! Вы политик молодой, но, по моим оценкам, очень перспективный и многообещающий. Перед вами стоят большие задачи. Я вам дам еще и домашнее задание.

– Да, вы, безусловно и абсолютно правы, – согласился перспективный политик, сразу поглупевший от столь откровенной лести.

– Особенность урока на дом в том, что это задача не частного характера, – продолжила премьер-министр Великобритании. – Она имеет эпохальное значение и, если вы оправдаете наши надежды и доверие и, конечно, доверие вашего народа – всех народов СССР, – особенно подчеркнула Тэтчер, – то сможете коренным образом изменить облик современного мира.

– Разумеется, госпожа премьер-министр, – снова согласился Горбачев, удивляясь собственному лаконизму и проницательности.

– Однако у вас ничего не получится и вряд ли мировая история будет вам признательна, если вы не проведете в СССР коренные преобразования. Начать придется с конституции, с модернизации всего вашего строя, с… перестройки!

– Да, мадам, – кивнул пятнистой головой Горбачев, ослепительно улыбаясь.

Тэтчер как-то странно взглянула на него. В лицах переводчиков – английского и собственного горбачевского – тоже что-то неуловимо изменилось. Еще перед визитом начальник протокольного отдела предупредил генсека о том, о чем знали все иностранные политики: в Англии при встречах подобного государственного уровня обращение «мадам» употребляется только по отношению к королеве Великобритании, а к Тэтчер – только «миссис». «Да-да. Учту!» – ответил тогда Горбачев своему чиновнику – он и без него все знал. И вот сейчас ошибся. Намеренно.

Тэтчер тогда произнесла слова «renewal, renovation», то есть «возрождение, обновление», но ему перевели как «перестройка». Так и получилось, что Франкенштейна он привез из Англии. Скоро слово «perestroyka» войдет во все языки мира.



Советской прессе была тогда дана команда освещать тот визит максимально подробно. Население СССР узнало, что, оказывается, между товарищем Горбачевым и премьер-министром Маргарет Тэтчер состоялась дискуссия. И товарищ Горбачев доказал госпоже Тэтчер преимущества ленинского социализма, которому лишь требуется небольшая перестройка. Такие же «дискуссии» он проводил и с другими главами государств и правительств и неизменно их убеждал в своей правоте. Все в мире, в конце концов, поняли, что последнее слово в истории за ленинским социализмом, и приветствовали перестройку и отца ее – Горбачева.

Когда Горбачев, уже президентом СССР, снова встретился с Тэтчер, теоретических вопросов о преимуществах социализма они больше не касались. Надо было каждый день решать исключительно практические вопросы. И потому Тэтчер прямо, без предисловий, заговорила о ленд-лизе.

– Ваш долг, мистер президент, на сегодняшний день составляет двести двадцать четыре миллиона фунтов стерлингов, – объявила премьер-министр. – Это с процентами. Мы больше терпеть неуплату не намерены. Впрочем, правительство Великобритании может вам предоставить небольшой очередной кредит. Вы можете закупить у наших компаний сигареты. Но все равно останется очень много. Да и проценты подрастут.

Горбачев открыл было рот, чтобы спросить, откуда она взяла такую несусветную цифру, но сумел только промямлить:

– Я думал, Брежнев уже расплатился.

Тэтчер многозначительно усмехнулась и поправила свое огромное янтарное ожерелье, дважды обвивавшее ее шею, морщинистую, как у престарелой курицы.

– Вы бы еще Сталина вспомнили… Нет, не расплатился. И поэтому я возвращаюсь к теме в надежде, что теперь имею дело со здравомыслящим и практичным человеком, отличающимся от некоторых ваших же коллег, например, от мистера Джорджа Лигачева.

Горбачев улыбнулся. Он почувствовал в крови нарастание эйфории: Тэтчер только что с профессиональным мастерством ввела ему дозу сильнейшего наркотика «Лесть Запада».

– Безусловно! Я принадлежу к другому поколению. Мы заплатим все и сразу. Давайте только найдем форму. Может быть, вы все-таки предоставите нам продовольственный кредит на всю сумму?

Тэтчер рассмеялась громко и с удовольствием:

– Некоторые мои соотечественники, не из самого умного десятка, говорят, что английский юмор отличается особой тонкостью. Никогда не верила. А теперь – тем более не верю! Вы меня убедили, что русский юмор – еще тоньше.

Горбачев тоже засмеялся, правда, очень скромно.

– Долг по ленд-лизу, – неожиданно вылила на него ведро холодной воды Тэтчер, – и без того является кредитом. Неужели вы думаете, что господа Черчилль и Рузвельт помогали Сталину бесплатно, из гуманитарных соображений? Нужно вернуть все, что взяли. По возможности, немедленно. Этим вы, мистер президент, закроете свою не только острую финансовую проблему, но и политическую. Поясняю: у вас появится редкая возможность со всей определенностью раз и навсегда продемонстрировать демократическому миру, что вы навсегда отказываетесь от идеологических позиций диктатора Сталина. Это для вас очень важно – для вашего имиджа как демократически избранного первого президента такой, – (она чуть не сказала «отсталой»), – такой великой страны!

– Конечно, безусловно, определенно! – поспешно согласился Горбачев. – А что Сталин? Насчет ленд-лиза?

– Ваш Сталин, который и по сей день остается для цивилизованных демократических народов и глав государств кровавым диктатором хуже Гитлера, в свое время заявил: «Ленд-лиз мы уже оплатили кровью наших солдат: спасли Англию и Америку от Гитлера!» Представляете? И отказался платить. Я специально изучала исторический аспект проблемы.

– Ой, очень некрасиво! Я бы сказал даже, совсем не интеллигентно, – возмутился президент СССР. – Но я ничего не знал. Что ж, если вы изучали… надо платить. Будьте уверены – как только вернусь домой. Но, может, мы возместим долг нефтью, газом…

– Пенькой, воском, салом – традиционными товарами русского экспорта… – с улыбкой продолжила Тэтчер, предлагая и Горбачева посмеяться.

И он бархатно и предупредительно засмеялся. Премьерша хорошо знала, где надо нежно нахамить гостю, чтобы максимально приблизиться к результату.

– Нет, – вдруг отрезала она. – Ваш традиционный экспорт не решает проблему. И у цивилизованного мира может возникнуть впечатление, что вы решили снова затянуть дело, а это снова вызовет недоверие к вам и к вашей стране, разумеется. Я хочу, чтобы вы расплатились сейчас, во время моего премьерства. Не буду же я вечно жить на Даунинг-стрит, 10. А ведь следующий премьер-министр непременно поставит более жесткие условия! Я хочу, чтобы история говорила о нас с вами, а не о ком-то другом, мистер президент, как о цивилизованных людях. О том, что леди и джентльмен – а ведь вы джентльмен, правда? – смогли договориться. А не о том, что вероломный и жестокий азиат Горбачев обманул доверчивую англосаксонку Тэтчер.

– Ну что вы, госпожа премьер-министр, это уж слишком! – робко обиделся Горбачев. – Разве я способен… И почему азиат? Я, вообще-то говоря, европеец, как и вы, мадам.

– Называйте меня просто Маргарет, – вдруг непринужденно улыбнулась Тэтчер, показав длинные желтоватые зубы. «Натуральные, – отметил Горбачев. – Иначе белые были бы».

– Конечно, спасибо. Поверьте, я счастлив! – Горбачев, не вставая, галантно поклонился.

– А я буду называть вас Майкл, – дотронулась она до его волосатой руки. – Или Misha? Можно? Раиса не будет ревновать?

– Ну что ты, Маргарет, дорогая! Она будет очень рада, – сказал чистую правду Горбачев и в уме отметил, что Раиса, наверное, уже вернулась от королевского ювелира. – Жаль, что ее нет здесь.

Раиса три дня намекала организаторам протокола, потом, наконец, потребовала организовать ей это посещение. Мидовцы сначала заявили, что подобные мероприятия полностью противоречат как этикету, так и протоколу и, кроме того, могут быть неправильно истолкованы прессой. Но ей очень хотелось, и они добились своего: королева разрешила жене советского президента посетить личного королевского ювелира и даже что-нибудь купить по льготной цене.

– Но все же я никак не могу придумать, – продолжил Горбачев, – что вас могло бы устроить?

– Мне лично ничего не надо! – отрезала Тэтчер. – Будь моя воля, я бы этот долг тебе полностью простила, Misha! В конце концов, Сталин тоже по-своему прав. Но у меня есть высшие интересы – интересы моей страны, моей Родины. Да и правительство тоже… Оно знает, что оно хочет и может получить, и разубедить своих коллег мне не удастся.

– Что же оно хочет получить, дорогая Маргарет? – внимательно спросил Горбачев.

– Золото.

Горбачев сначала удивился, потом испугался, потом задумался.

– Боюсь, это будет очень нелегко, – нерешительно произнес он.

Тэтчер улыбнулась и снова похлопала его по волосатой руке:

– Misha! Не надо огорчаться. Я подскажу тебе выход. Завтра.



Назавтра, за два часа до новой встречи с Тэтчер, помощник положил перед ним на стол два листка машинописной бумаги. Это был меморандум, подготовленный для него британским МИДом и завизированный подписью Тэтчер.

Из документа следовало, что Англия располагает русским залоговым золотом в количестве шести тонн. Оно было получено от императора Николая II за поставку оружия. За оружие царь не расплатился. Правда, не было сказано, получил ли он его вообще. Кроме того, указывалось в меморандуме, имеются некоторые процессуальные лакуны в определении статуса этого золота. Его статус, надо определить сейчас, – так без всякой дипломатии заканчивался текст меморандума.

– Эврика! Нашел! – закричал Горбачев, входя в кабинет премьер-министра и потрясая документом над своей головой, которая при неверном лондонском солнце удивительно напоминала глобус какой-то неведомой планеты. – Марго, о чем речь? Шесть тонн – какой пустяк! Не о чем спорить. Тем более, «неясный статус». Думаю, на заседании Верховного Совета или Политбюро ЦК КПСС…

– При чем тут Верховный Совет? – жестко осадила его Тэтчер. – Misha, ты – президент или кукла в руках Верховного Совета? Моему правительству достаточно иметь твою личную письменную просьбу к нам зачесть эти шесть тонн в счет погашения части долга по ленд-лизу.

– Какие проблемы? Безусловно, дорогая Маргарет! – заверил ее Горбачев. – Где готовая бумага? Подлинник?

– Я сейчас дам распоряжение ее подготовить. На обоих языках.

– Вот и замечательно! А теперь скажи, Марго… понимаешь… Раиса очень хочет познакомиться с тобой поближе. Ты только подумай: мы уже четыре дня в Англии, а так и не встретились, не посидели по-дружески, по-семейному.

Тэтчер сокрушенно вздохнула. Неожиданно она сняла туфли и непринужденно забралась с ногами на диван.

– Майкл, ты даже не представляешь, как я живу, – горестно поведала она, не обращая внимания на обалдевшего Горбачева. – Скажу тебе по секрету, как подруга… Имею право?

Он энергично закивал головой.

– У меня совсем нет личной жизни. Я гибну под грузом невыполненных обязательств и незавершенных дел! Мне не хватает двадцати четырех часов в сутках. Я уже восемь лет не могу позволить себе самого малого удовольствия – просто пообщаться с мужем, не то что с друзьями… Особенно, с такими, как ты и Раиса. К тому же я не умею готовить. Завтрак у нас готовит муж. Правда, в газетах пишут, что все наоборот, но я принципиально не опровергаю газетные выдумки.

– Ничего! – утешил ее Горбачев. – Раиса испечет блины с икрой. Она недавно научилась.

– Обожаю блины с черным кавьяром! – воскликнула Тэтчер. – Я их никогда не ела. Ты прав, Misha, если я не найду в своем графике хотя бы два часа для нашей встречи – никогда себе не прощу! Не прощу того, что у меня была возможность подружиться с такими великими государственными, точнее, историческими личностями, как ты и Раиса, а я эту возможность упустила.

– Мы тебе эту возможность предоставляем, – великодушно пообещал Горбачев, снова не заметив насмешки – тонкой, как короткий укол булавкой.

– Хорошо, Misha. Но еще один пустяк, – она жестом подозвала помощника и вполголоса приказала сию минуту подготовить и положить на стол проект документа за подписями премьер-министра Великобритании и Президента СССР об отказе России от залогового золота и безусловной передаче его Королевству Великобритании.

Референт принес бумагу. Оказывается, она была давно готова. Горбачев подписал немедленно.

– Ну а теперь… – заговорил Горбачев.

– Ну а теперь, – ласково перебила его Тэтчер, – продолжим. Идем дальше! Пока мы совсем не закончим дело, Misha, я тебя отсюда живым не выпущу.

Он раскатисто засмеялся.

– Марго, дорогая, я готов остаться с тобой до утра!

– До утра не надо, – не согласилась Тэтчер. – Что скажут наши супруги? У меня очень ревнивый муж.

– Он никогда не узнает, чем мы тут занимаемся, – успокоил ее Горбачев.

– Очень хорошо! – согласилась Тэтчер. – Желательно, чтобы вообще никто не узнал, чем мы тут занимаемся, особенно твоя пресса!.. Но шутки в сторону. Это еще не все. Понимаешь, Майкл, все-таки шесть тонн золота – это очень мало. До обидного мало! Его, по нашему курсу, который был установлен вчера, хватит примерно на треть – нет, всего на четверть долга. Даже на выплату всех процентов не хватает.

Горбачев огорченно заерзал в кресле.

– Но ты не расстраивайся, – продолжила Тэтчер. – Так и быть, помогу тебе еще раз, хотя у меня принцип: в подобных случаях никогда никому не помогать. Дружба дружбой, а за эль, то есть за пиво, каждый платит сам. Но… у меня для тебя дополнительно очень хорошая новость: у тебя есть еще золото! Целых двенадцать тонн. Как это по-вашему, по-русски?.. «Neuchtyonka»! – с трудом выговорила она. – Я понятно выражаюсь? Это личное золото вашего последнего царя.

– Очень понятно! – заверил Горбачев. – Где ты так хорошо выучила наш язык? Можно подумать, ты работаешь у нас в частном кооперативе и уже научилась уходить от налогов. Правильно: «неучтенка»! Ха-ха!

Тэтчер тяжело вздохнула.

– Правду сказать, Майкл, я даже не знаю, в какой еще стране, кроме твоей, можно так хорошо научиться бегать от налогов.

– И где же ты нашла неучтенку?

Тэтчер дала знак помощнику, и тот положил перед Горбачевым еще листок бумаги. Он побежал его глазами.

– No problems! – гордо продемонстрировал президент СССР знание языка хозяйки дома. – Где подписать? – и вытащил из бокового кармана пиджака свой любимый немецкий «пеликан» с золотым пером.

– Нет, Misha, – остановила его Тэтчер. – Здесь-то как раз и имеется проблема. «Здесь дохлая собака зарыта», как говорят у вас и у немцев… Точнее, целая свора собак. Точнее, не собак, а людей: одиннадцать трупов. Сейчас я тебе поясню…

Примерно час премьер-министр Англии втолковывала президенту СССР, в чем состоит щекотливость ситуации. Личное золото царя могут получить: а) он сам; б) его прямые наследники – дочери и сын. Их прямые потомки. И все. Остальные претенденты – только по суду.

– Все-таки не понимаю, – признался Горбачев. – В чем сложность? Царь и его семья давно померли. Об этом все знают.

– «Все знают» – не довод для суда. Для банкиров – тем более, – возразила Тэтчер.

Горбачев размышлял ровно минуту.

– Но ведь это очень просто. Какой еще суд нам нужен? Я как юрист…

– Вот именно! – перебила его Марго. – Именно потому, что ты юрист, обращаю твое пристальное внимание на то, что решение проблемы требует массу юридических действий и в итоге – решения суда. Вашего суда, а потом и нашего. Англия устроена так, что банки могут признать только решение суда – единственного и неподкупного. Твой Верховный суд ведь подкупить невозможно, да?

Теперь до него дошло.

– Да, невозможно. Но у меня есть другие способы воздействия… это потребует немного времени, – согласился Горбачев.

– Вот именно, Майкл, – вздохнула Тэтчер. – Это потребует не только некоторого времени, но и хорошей, очень хорошей, работы юристов – следователей, экспертов, прокуроров, адвокатов… Придется поработать с прессой. Между прочим, еще в сорок шестом году герцог Мальборо, он же сэр Уинстон Черчилль, интересовался этим печальным эпизодом вашей и нашей истории – расстрелом царской семьи – и обращался к кровавому диктатору Сталину с запросом в частном порядке: как большевики посмели такое совершить! Каким был ответ, нам не известно. Так что тебе придется хорошо поработать… – повторила она.

Горбачев неожиданно почувствовал усталость. Он глубоко вздохнул и бросил быстрый взгляд на часы.

– Я поняла, Misha. Заканчиваем, – согласилась Тэтчер. Она спустила ноги с дивана и с трудом засунула их в туфли. – Значит, договорились. Сегодня вечером у меня дома. А когда разберешься с царем, тебя и мою подругу Раю (Raya) примет Ее величество. Даст личную аудиенцию. Целых двадцать минут. Мало того, она согласна посетить с официальным визитом твою обновленную Россию. И твой авторитет как великого государственного русского деятеля вырастет тогда еще больше.

Она подумала и добавила на прощанье:

– Майкл, ты прости меня за лапидарность, наверное, я тебя чем-то шокировала… Не всем нравится моя прямота. Наверное, я плохо воспитана. Но такова уж есть: говорю, что думаю.

Горбачев расплылся в улыбке:

– Ну что ты, Маргарет, дорогая, я все понимаю, мне трудно возражать… Если бы все государственные деятели нашего с тобой масштаба имели такой прямой характер, как у тебя! Так что – до вечера?



Вернувшись в Москву, Горбачев, прежде всего, приказал вызвать в Кремль председателя КГБ Крючкова.

– Что там у нас с царем? – не здороваясь, спросил он.

– С каким царем? – удивился Крючков. – С Ельциным?

Горбачев даже поперхнулся.

– Ты что, Владимир Александрович, с колес съехал? С каким Ельциным? Какой из него царь – из алкоголика и мерзавца? У него же мозгов нет! Полная деменция. Весь мир знает, что он-то и в президенты пролез на соплях! Если уж говорить о царе, то мог бы намекнуть на меня – я был избран законно, почти единогласно! – лицо Горбачева стало приобретать коричнево-синюшный оттенок.

Крючков с трудом терпел горбачевское хамство, он уже всех в Политбюро достал своим «тыканьем». Андропов себе такого не позволял. Брежнев иногда «тыкал» подчиненным и товарищам по партии, но это у него получалось не оскорбительно, а добродушно и по-дружески.

– Так ведь это в насмешку Ельцина называют в народе царем, – спокойно ответил Крючков. – В насмешку, – повторил он.

– Ага, – успокоился Горбачев. – Ну, ладно. Подготовь мне досье на царскую семью, – ну, там арест, ссылка, расстрел… Где закопали… Это мой личный интерес.

– Вы сказали, личный? – переспросил Крючков, притворяясь, что не расслышал.

– Оглох, что ли? На пенсию надо… – произнес страшные слова президент СССР. – Да, мой интерес. Может, диссертацию напишу, – усмехнулся Горбачев.

Крючков прекрасно знал, что Горбачев врет и личный интерес здесь совсем у других. Он уже успел прослушать записи всех разговоров президента СССР и премьер-министра Великобритании: в горбачевскую авторучку «пеликан», с которой он никогда не расставался и считал еще со студенческих времен своим талисманом, давно был вмонтирован крохотный передатчик радиусом действия в пятнадцать километров. Горбачев еще не успел вернуться к жене после разговора с Тэтчер, а советская резидентура уже передала в Москву содержание их разговора. Поэтому, не дожидаясь вызова в Кремль, Крючков велел подготовить все документы о ссылке и расстреле Николая II, его семьи и слуг.



Материалов оказалось на удивление мало. Справка о расстреле и уничтожении трупов, подписанная членом губчека Юровским; он и руководил расстрелом. Коротенькие воспоминания Ермакова, тоже члена расстрельной команды, который оспаривал у Юровского право первого выстрела в Николая. Десяток газетных вырезок, в том числе с официальным сообщением о расстреле только одного Николая. «Семья бывшего императора, – говорилось в нем, – эвакуирована в надежное место». Постановление губчека о казни четырнадцати эсеров, которых обвинили в убийстве Николая и его семьи. Резюме из уголовного дела об убийстве царской семьи – расследование вел судебный следователь Соколов по личному приказу Колчака. И, наконец, перехваченная шифровка агента немецкого генерального штаба. Шпион извещал начальство, что продолжает непосредственное наблюдение за семьей – о царе ни слова – и собирается следовать за ней в Пермь, куда, согласно информации, полученной непосредственно из Уралсовета, большевики намереваются ее отправить. Самое странное, что шифровка была помечена 22 июля 1918 года, то есть четырьмя днями позже расстрела.



– Завтра досье будет у вас на столе, – пообещал Крючков, поднимаясь со стула. – Разрешите идти?

– Подожди, – остановил его Горбачев. – Что ты сам знаешь об этом?

– Очень немного, Михаил Сергеевич. Если не считать художественной литературы, в которой почти все сплошь вымысел, то по документам все очень скупо: арестовали, сослали в Тобольск, перевезли в Екатеринбург, расстреляли, два трупа сожгли, остальные закопали. Однако, с юридической точки зрения, Романовых невозможно считать погибшими.

– А кем же? – живо спросил Горбачев.

– Разве что пропавшими без вести. Да и то… ведь их никто в розыск не объявлял. Так что и не пропавшими тоже считать нельзя. Очень не простой казус.

– Вот-вот! – ткнул в его сторону пальцем президент. – И международная общественность так считает, что непростой… И некоторые очень влиятельные деятели… специалисты в вопросе… тоже так считают. Только скажи мне, Владимир Александрович, разве по большому счету не все равно кем их считать? Сроки давности вышли. Что ты лично думаешь?

– Конечно, Михаил Сергеевич, вы, как всегда, абсолютно правы, – убежденно заявил Крючков. – В самом деле, не все ли равно – в лоб или по лбу! Но в некоторых ненаших странах, например, в Англии, по таким делам сроков давности нет. Вообще нет. Там, к примеру, нельзя вступить в наследство, если нет юридически надежных доказательств, что владелец наследуемого имущества действительно умер. По данным, которые требуют проверки, у Романовых имеются личные активы в одном из лондонских банков, кажется, в «Бэриг-Бразерс». Претенденты тоже есть, но банк не ведет переговоров ни с кем и не будет вести, пока не получит доказательств, что царь и его прямые наследники перешли из категории пропавших без вести в категорию полноценно погибших. Для этого надо возбуждать дело по факту гибели, эксгумировать трупы, – если они найдутся, или что там от них осталось. Самое главное – идентифицировать, получить неопровержимые доказательства принадлежности трупов или останков. А уж потом выписывать свидетельства о смерти и идти в суд.

– Только и всего? – удивленно спросил Горбачев. – А сразу выписать нельзя?

– Сразу? – задумался Крючков. – Если будет дана вводная… Да, безусловно… наверное… – добавил Крючков. – Правда, есть затруднение. Вы, Михаил Сергеевич, сами юрист и нашу профессиональную поговорку знаете: «Нет тела – нет дела». Надо найти трупы Романовых. Вернее, то, что от них осталось.

– Но ведь Сталин нашел? – возразил Горбачев.

– Берия пытался, – уточнил председатель КГБ. – Но данных о том, что захоронение действительно было найдено и принадлежность его установлена, он так и не получил. Так Сталину и доложил. И никаких письменных следов после себя не оставил. Осторожный был, собака…

– Неужели никаких? Должны быть следы, должны!

– Если и оставил, то они, скорее всего, ушли в личный архив Сталина.

– А где он?

– Сталин? – робко спросил председатель КГБ.

– Какой такой Сталин! Архив его где?

– Нету его. Никто не знает.

– Ну, ты мне горбатого к стене не лепи! – раздраженно бросил президент, не заметив собственного каламбура. – Не может быть, чтоб у Сталина… у такой политической фигуры не было своего архива!

– Был у него архив, огромный… Ни одной бумажки не осталось.

– Так куда девался? – недоуменно откинулся в кресле Горбачев.

– Хрущев и Маленков позаботились уничтожить.

– Зачем? – искренне удивился президент.

– Так ведь репрессии… Тридцать седьмой год, сорок девятый… Они и были главными организаторами и исполнителями. Оба по шею в крови. А все свалили на Берию. В тридцать седьмом, кстати, Берии и в Москве-то не было. Сидел в Грузии первым секретарем ЦК, эвкалипты сажал на болотах – осушал… строил жилье, заводы… открывал школы, техникумы, институты… чай разводил, мандарины… Грузины до него и в глаза мандаринов не видели. Так что сталинский архив для Никиты Сергеича и Георгия Максимильяныча – был смерть. И не только политическая.

– Ладно – все! – хмуро закончил беседу Горбачев. – Давай досье и займись покойниками. Сколько тебе надо времени?

– Дней сорок, – набил себе цену Крючков.

– Уговорил.

Он, не вставая из-за стола, подал Крючкову руку.

Когда тот ушел, слегка шаркая подагрическими ногами, помощник президента Болдин склонился к уху Горбачева и тихо сказал:

– Там в приемной Бессмертных дожидается. В четвертый раз просится.

– Явился все-таки! – поморщился Горбачев. – Совсем меня достал, холера!

Болдин едва заметно усмехнулся:

– Говорит – высшая государственная тайна.

– Сказал, что за тайны у него и откуда?

– Говорит, имеет право сказать только вам.

– Да знаю я все его тайны! Чушь собачья! Давай его сюда. Только предупреди – ровно полторы минуты. Иначе просто выгоню.

Министр иностранных дел СССР Бессмертных, несмело заглянул в кабинет, Горбачев махнул ему рукой:

– Ближе. Садись поближе, Шура! Только ненадолго. Надолго посадит тебя прокурор!


Бессмертных с трудом понял, что президент шутит, и бледно улыбнулся.

– Ну, давай свою тайну! Только по-быстрому!

Бессмертных побледнел еще больше.

– Михаил Сергеевич… Я… Я не понимаю… Неужели вам не доложили мою шифровку? Неделю назад?.. О моей встрече с американским госсекретарем Бейкером?

– Хм… Шифровку? Про Бейкера? Что-то не припоминаю.

Бессмертных посерел.

– Не может быть, Михаил Сергеевич! Ведь жизненно важная информация! Государственный заговор! Кто же посмел ее вам не доложить?! Это же… это же преступление! И – доказательство, что изложенные мне факты…

– А! – неожиданно вспомнил Горбачев. – Что-то такое приносили. Я еще подумал, вы там с американцем лишнее выпили.

Он прекрасно помнил шифровку. Через советское посольство в Берлине министр Бессмертных сообщал Горбачеву, о том, что у него состоялась экстренная и тайная встреча с Джеймсом Бейкером и тот, ссылаясь на данные ЦРУ, заявил, что в СССР среди высших правительственных и партийных чинов зреет заговор с целью свержения Горбачева и ареста Ельцина. Госсекретарь назвал и фамилии главных заговорщиков – вице-президент Янаев, предсовмина Павлов, председатель КГБ Крючков, министр обороны маршал Язов, секретарь ЦК КПСС Бакланов, помощник президента СССР Болдин[40].

Получив шифровку, Горбачев долго не понять, в чем дело. Как суперсекретная информация могла попасть еще куда-нибудь? Президент Буш обещал полную «стерильность» – он еще сам недавно был главным шпионом США – директором ЦРУ! Тогда впервые у Горбачева возникло подозрение о двойной игре американцев, но он тут же отогнал страшную мысль. А сегодня он мог только одно – сделать вид, что все под его полным контролем.

– Мы совсем ничего не пили! – возразил Бессмертных. – Бейкер был очень встревожен!

– А Буш? – спросил Горбачев.

– О президенте Буше не говорили.

– Зато я потом с ним говорил! – соврал Горбачев. – Понял?

Министр слабо пожал плечами.

– Ладно, Шура, ты не волнуйся, не переживай, – успокоил его президент СССР. – Ты поступил правильно. Я тоже свои меры принял – все они, голубчики, получили от меня под первое число! Надолго запомнят! Так что можешь идти гулять.

– В самом деле, Михаил Сергеевич? Все в порядке?

– Да-да, – уже мягче подтвердил Горбачев. – Процесс пошел, идет как надо. Все как задумано…



Через сорок дней наступило 21 августа 1991 года.



В ванную неслышно вошла Раиса.

– С тобой ничего не случилось? – обеспокоено спросила она.

– Нет, – со вздохом ответил Горбачев, включил бритву и подвинулся к зеркалу. Просто задумался… – и он стал бриться.

– Раечка, – крикнул он жене через несколько минут. – Помнишь историю с царским золотом? Как ты думаешь, что Ельцин с ним сделает?

– Заберет себе, – сразу отозвалась Раиса Максимовна. – Если получит.

– Ну-ну, – покачал головой Горбачев. – «Заберет!» Англичанам палец в рот не клади. Мейджор, хоть и премьер, и слабак сам по себе, но крестная мамаша-то у него – Марго. Крепко держит его… в ежовых рукавицах! А на Марго где сядешь, там и слезешь. Вот и посмотрим!




9. ПИСЬМО ВЕЛИКОЙ КНЯГИНЕ КСЕНИИ АЛЕКСАНДРОВНЕ



Тобольск 7 января (25 декабря ст. с.) 1918 г.



Милая дорогая моя Ксения!

Очень обрадовала ты меня своим письмом, сердечное тебе за него спасибо. Нам тоже бывает так отрадно получать от вас письма. План устройства гостиницы[41] и распределения будущих должностей между вами – мне понравился, но неужели это будет в вашем доме?

Тяжело чрезвычайно жить без известий – телеграммы получаются здесь и продаются на улицах не каждый день, а из них узнаешь только о новых ужасах и безобразиях, творящихся в нашей несчастной России. Тошно становился от мысли о том, как должны презирать нас наши союзники.

Для меня ночь – лучшая часть суток, по крайней мере, забываешься на время. На днях в отрядном комитете наших стрелков обсуждался вопрос о снятии погон и других отличий, и очень ничтожным большинством было решено погон не носить. Причин было две: то, что их полки в Ц. Селе так поступили, и другое обстоятельство – нападение здешних солдат и хулиганов на отдельных наших стрелков на улицах с целью срывания погон.

Все настоящие солдаты, проведшие три года на фронте, с негодованием должны были подчиниться этому нелепому постановлению. Лучшие две роты стрелков живут дружно. Гораздо хуже стала за последнее время рота стрелков полка и отношения их к тем двум начинают обостряться. Всюду происходит та же история – два-три скверных коновода мутят и ведут за собою всех остальных.

С нового года дети, за исключением Анастасии, переболели краснухой, теперь она у всех прошла.

Погода стоит отличная, почти всегда солнце, морозы небольшие. Поздравляю тебя к 24-му, дорогая Ксения. Крепко обнимаю тебя, милую Мама и остальных всех.

Всегда любящий тебя

твой брат Николай





10. ДНЕВНИК НИКОЛАЯ II[42]



«7 января (25 декабря по нормальному стилю – Рождество Христово) 1918 года. Восход солнца в 9 часов 30 минут (11 часов 30 мин. по большевистскому времени).



Чудное яркое утро. Путаемся во времени. Большевики велели перевести стрелки на целых два часа вперед. Объясняют: для экономии энергии электрического тока. Где в Сибири течет так много электричества, что его надо экономить? Здесь, в Тобольске, электричество зажглось только под «новый» Новый год (его они назначили нам на 18 декабря) на пять минут у нас, т. е. в бывшем губернаторском доме (они называют его Дом свободы – вот уж издевательство!), в ихнем губкоме и доме Совдепов (и ко мне уже приклеиваются слова– уродцы!). Целых пять минут свет горел в гостиной, и так ярко, что даже заболели глаза от долгой непривычки. Должен заметить, что электрические лампы даже в Зимнем дворце были вполовину менее яркими. Потом выяснилось, что в наш «Дом свободы» электрическую энергию пустили освещать помещения по ошибке».



Николай макнул ржавое стальное перо в пузырек с чернилами, разведенными водой до серого цвета – приходится экономить. Пальцами снял ворсинку с пера, подышал на него и, поразмыслив, отложил.

В доме неумолимо расползалась стужа, проникала во все щели, во все уголки, подбиралась к кровати, на которой одетыми спали жена и сын, прижавшись под двумя одеялами друг к другу. Голландская печь, которая вчера в такое же время весело пела и трещала, сейчас остыла, морозный поток стелился по половицам, и Николай стал его ощущать даже через подошвы валенок. Вот так: именно сегодня, в светлый праздник Рождества Христова, хотя уже солнечным днем красная ниточка термометра показала – 42о по Цельсию.

В коридоре загрохотали сапоги. На пороге появился унтер-офицер Воскобойников и аккуратно положил у печи охапку березовых дров, сверкающих с мороза, как сахар.

– Гражданин Романов! – гаркнул он, отдавая честь. Полушепотом продолжил: – Ваше императорское величество, дров больше не будет.

И растерянно развел руками.

Сначала Николаю показалось, что тот пошутил – подобные дерзкие шутки со стороны солдат охраны, которые обольшевичивались прямо на глазах, случались все чаще. По объему злобы в них можно было судить, как меняется отношение солдат к семье. Вовсе не так, как напутствовал охрану Керенский, напомнивший солдатам при отъезде, что лежащего не бьют. В Тобольске понемногу начали бить, но не сильно – пока все больше злобными репликами по разным поводам и без поводов. Но в то же время среди части остальных солдат сочувствие к Романовым росло. И уже время от времени возникали инциденты между насмешниками и сочувствующими, правда, короткие и без последствий.

Главной причиной растущего недовольства была неопределенность положения охраны. Керенский, пообещавший им командировочное содержание в десятикратном размере, перестал платить уже в сентябре. После октябрьского переворота денежные переводы на содержание Романовых вообще прекратились. На телеграммы Кобылинского Кремль долго не отвечал. Наконец пришло указание из совнаркома снизить довольствие арестованным до 600 рублей в день – это при том, что десяток яиц на рынке 3000 совдеповскими.

Романовы и их охрана стали жить в долг – на подачки, которые удалось собирать по городу Татищеву, Долгорукову и Кобылинскому. Горожане давали плохо и всегда тайком. Брали векселя за подписями Долгорукова и Татищева, прекрасно понимая, что никто по ним не заплатит. Скоро повар Харитонов известил Николая: «В долг больше в лавке не отпускают». И вот еще и дрова…

Но унтер Воскобойников всегда был на стороне Романовых.

– А что, – не поверил своим ушам Николай, – разве весь лес в Сибири уже вырублен?

– Никак нет, лесу очень много, еще на триста лет династии хватит, – виновато объяснил унтер-офицер и покраснел, поняв, что сморозил глупость насчет династии. Николай, казалось, не расслышал его последних слов.

– Так что же, голубчик? – чуть усмехнулся в свои рыжие, тронутые пегой сединой усы бывший император.

– Да ведь… – он беспомощно развел руками и умолк.

– Говори, Воскобойников, смелее! – приободрил его Николай. – Надеюсь, мне можно доверять.

– Воспретили-с, Ваше величество. Гражданин тобольской военный комиссар приказал: «Сегодня царю дров не давать совсем!»

– Так отчего же?

– Оттого, Ваше величество, что поп вчера в конце обедни провозгласил многая лета Государю императору Николаю Александровичу и всем близким и присным его. Теперь в чеке кричат: монархический заговор, попытка открыто провозгласить возвращение царской власти… Эх, если бы вправду!.. – грустно вздохнул унтер-офицер.

Николай взял свечу, направился к окну, долго всматривался в темень, но ничего не мог увидеть, правда, он и не особенно старался. Он просто не хотел, чтобы унтер видел его лицо. Воскобойников выжидал, потом не выдержал и деликатно кашлянул.

– Да, голубчик? – обернулся Николай. – Извини, задумался…

– Свечечку-то… – сказал Воскобойников. – Свечечку с подоконника убрать бы надо, Ваше величество.

– Отчего? – удивился Николай.

– Так ведь у нас теперь народишко совершенно с ума съехавши! – в сердцах воскликнул унтер. – Всенепременно найдется подлец и скажет, что Ваше величество изволили кому-то сигналы подавать. А ихней чеке того и надо: там ведь звери… лютые звери засели… половина – из бывших жандармов. Выслуживаются перед новой властью!

– Из жандармов? Надо же! – удивился Николай. И вздохнул: – А вообще-то ты прав, Воскобойников. Видишь, как – даже свечку в руки просто так взять нельзя.

– Такая у них свобода, Ваше величество… – согласился унтер.

Николай посмотрел на охапку, открыл дверцу печки, отодвинул заслонку в трубе. Из печки пахнуло кладбищенским холодом.

– Однако же, как быстро стынет, – заметил он.

– Так я сейчас! – заявил унтер. – Сейчас истоплю, ваше императорское величество.

– Спасибо, Воскобойников, спасибо, голубчик, не надо, – ответил Николай. – Я сам. Мне это доставляет удовольствие. В Зимнем дворце такой радости у меня не было.

Взял плашку и аккуратно стал снимать с нее бересту. Но вдруг остановился и обернулся к унтер-офицеру.

– Постой-ка, Воскобойников, – произнес он. – Ты говоришь, «товарищи» велели совсем не давать дров?

– Так точно, Ваше величество, – подтвердил Воскобойников. – Совсем не велели!

– Тогда эти откуда?

Воскобойников смущенно потоптался на месте.

– Энти… энти… его благородие господин-гражданин полковник велели принести и не сказывать, откуда.

– А у караула дрова остались? – спросил он.

Воскобойников ничего не ответил.

– Не скажешь?

– Не велено… – смущенно подтвердил унтер.

– Передай мою глубокую благодарность полковнику Кобылинскому, – сказал Николай. – И тем нижним чинам, кто решил добровольно сегодня мерзнуть вместо меня. Но я не могу оставить караул без дров. Особенно в такую морозную ночь. Отнеси-ка их, братец, туда, откуда взял.

Воскобойников растерялся.

– Никак не могу! – вытянулся он в струнку. – Господин полковник велели, что ежели Ваше величество не пожелаете принять дрова и прикажете отнести, то ваши приказания не выполнять.

Тут он подошел к двери, приложил к ней ухо, несколько секунд слушал и потом рявкнул:

– Так что ваши приказы, гражданин бывший император, выполнять не велено!

Дверь резко отворилась, на пороге стал рядовой чин Дзеньковский – щуплый рыжий солдат из местных, с вечно перекошенной злобно-брезгливой физиономией. Его принудительно назначила в состав отряда Кобылинского местная чека. Она же «избрала» его сопредседателем солдатского комитета вместе с нижним чином Матвеевым. Задача Дзеньковского была простая: слежка за всеми и большевизация отряда.

Дзеньковский, как и положено поляку, русского царя ненавидел самозабвенно и искал любой повод пакостить ему за свою «Польску».

– Цо то? – указал он пальцем на дрова. – То царю заборонено давать!

– А я не царю! – отрезал Воскобойников. – Царю не велено, а детям не воспретили.

С этими словами он сгреб дрова и понес их в угловую комнату, где жили девочки. Слышно было, как он с грохотом бросил дрова на пол, после чего раздался радостный девичий визг. Дзеньковский ринулся туда, как на пожар.

– То есть царски дочки! – еще в коридоре закричал поляк. – Им дрова не можно!

– Где ты, сукин кот, видишь царских дочерей? – загремел голос Воскобойникова, словно на плацу Марсова поля в Петербурге. – Здесь нет царских дочек! Тут живут девицы – гражданки Романовы. Про них ваша чека ничего не решала. Так что катись колбаской по Малой Спасской. Детей морозить не дам, и никто тебе не даст!

Дзеньковский что-то прошипел по-польски в ответ. Николай не разобрал слов, но хорошо слышал, как поляк рысью протопал по коридору. И только после него ушел Воскобойников. «Что мне на этих ляхов так не везет? – невесело подумал Николай. – Как нарочно! Я, что ли, их делил, а не немцы с австрийцами? И не Россия в союзе с Бонапартом напала на Польшу, а Польша на Россию…» И тут он услышал за спиной легкие шаги.

В комнату тихонько вошла Ольга – в большом оренбургском пуховом платке на плечах, в белых валенках, подшитых на пятках желтой кожей. Она принесла дрова. Не говоря ни слова, аккуратно опустила на пол около голландки. Зажгла бересту, которую в печку положил отец, сунула в дверцу три плахи потоньше и три больших. Печь занялась мгновенно – запылала, затрещала, словно от радости, что дрова все-таки появились. От чугунной дверцы почти сразу же пошла легкая теплая волна.

– Thank you, darling[43], – тихо произнесла Александра. Она проснулась, но боялась пошевелиться, чтоб не разбудить сына: он согрелся рядом с ней и сладко посапывал.

Ольга улыбнулась, прижала палец губам и, беззвучно шагая в своих валенках, ушла.

Александра и Николай думали каждый о своем, и оба молчали, прислушиваясь к живому гудению пламени.

Через час пришла Татьяна – в том же оренбургском платке, который она носила с Ольгой по очереди, и в зырянских пимах – мягких и очень теплых полусапожках из оленьей шкуры, сшитые мехом наружу. В таких никакой мороз не страшен. Она тоже принесла охапку.

– Однако, дорогие наши бывшие величества, – с бесконечным удивлением произнесла она. – У вас, как видно, еще не арктический полюс, но Сибирь явная!

– Чтобы убедиться в правоте твоих слов, открывательница, достаточно посмотреть в окно! – по-английски проворчала Александра.

– Подарок от Деда Мороза к Светлому Рождеству Христову! – заявила Татьяна и сложила дрова у печки.

– Надо забрать, – возразил отец. – Нам достаточно будет, а у вас угловая комната. Неси-ка, дорогая моя, все назад.

– Как же! Сейчас!.. Между прочим, у нас в России теперь имеются революция и свобода. Теперь каждый имеет право не выполнять приказы начальства. Тем более царя.

– Нет-нет! – подала реплику Александра. – Революция не отменяет семью. И вы всегда обязаны слюшать родных родителей!

– Солдаты принесут нам еще, – успокоила ее Татьяна. – Эти не от Воскобойникова.

– Ну-с, ежели так… – проговорил отец и прижал ладони к теплеющим изразцам голландки. – …то это все хорошо и трогательно. Вот серьезное доказательство того, что сей свет состоит не из одних негодяев.

Еще через час дверь снова отворилась, вошли Анастасия и Мария. И они несли по маленькой вязанке.

– Эти лично Евгений Степанович принес, – сообщила Мария. – И потому общественный комитет бывших царских дочерей, избранный на основе «четыреххвостки», что, как объясняет бывшая старшая царская дочь Ольга, означает всеобщее, прямое, тайное и еще какое-то… вроде бы, свободное голосование, постановил: отправить часть дровишек сюда, а то они у нас только место занимают. Мешают и очень не приносят счастья. Вон Машка шагу теперь сделать не может – натыкается на них. Так что, дорогие родители, выручайте, а то совсем от этой березы житья не стало!

– Но честно скажи, как у вас? – спросил отец.

– У нас все просто замечательно. Мечта! – ответила Анастасия. – Солдаты еще и хворосту нанесли нам через черную лестницу. Так что всем, о чем мы всю жизнь страстно мечтали, мы обеспечены, и если не до весны, то до завтра – точно!

– Доброй ночи! – Николай поцеловал дочерей в лоб, Александра их перекрестила.

У двери Мария остановилась.

– Папа… – тихо спросила она.

– Слушаю, душа моя! Что еще?

– Ну почему они нас так ненавидят? Снежную горку сломали. Рыжий обещал и санки отобрать. Зачем? Ольга сказала ему: «Вам нравятся наши санки? Мы их вам и так отдадим – и санки, и коньки. Нам ничего не надо. Пусть это будет вам Рождественский подарок от нас». А он пуще злобствует. Почему?

Николай подошел к дочери и обнял ее.

– Потому, ангел мой, что люди часто ненавидят друг друга потому, что у одних есть то, чего нет у других и никогда не будет. Они хотели и по-прежнему хотят отобрать у нас все. Но «все» – никак не получается. Они отобрали у нас средства, собственность, положение, Отечество… Хотят отобрать жизнь. Но есть у нас нечто, что они отобрать не могут и не смогут никогда…

– Что же?

– Свобода, – ответил Николай.

– Свобода? – горько усмехнулась Мария. – Под ружьем рыжего поляка?

– Я подразумеваю не ту призрачную свободу, которой можно лишить любого, посадив его под замок. Я говорю о свободе в Господе нашем. И Бога они у нас отнять не могут. Им завидно, они вне себя от ненависти и злобы, но… Они могут еще отобрать у нас драгоценности, вещи, снеговую горку, дрова… Но с Христом, который всегда с нами в наших душах, ни совдепы, ни поляки, ни жиды сделать что-либо не в силах. Отсюда от них и то мелкое, отвратительное зло. Оно может нас удивить, но огорчить или причинить страдание не может, потому что нас защищает Господь. Вот это помни всегда. Доброй ночи.

Через полчаса уснула и Александра. В полутьме малиново светилась печная дверца. «В сущности, человеку мало нужно для счастья, – подумал Николай, открывая дневник. – Семью, скромный кусок хлеба и крышу над головой. А если ко всему и немного березовых дров, то о большем и не мечтать…»

Он макнул перо в пузырек, но тут его взгляд упал на сложенный вчетверо листок бумаги на углу стола. Николай развернул – почерк Алексея. Он воровато оглянулся на кровать – сын спокойно спал. Тогда Николай прочел с большим интересом и одновременно с опаской – как бы сын не проснулся и не застал его за занятием, которое, как сам Николай внушал детям, было совершенно недостойным воспитанного человека.



25 декабря 1917 (7 января 1918) года

из Тобольска

от Алексея Романова



Дорогой Петр Васильевич!

Пишу Вам уже третье письмо. Надеюсь, что Вы их получаете. Мама и другие шлют Вам поклон. Завтра начнутся уроки. У меня и у сестер была краснуха, а Анастасия была одна здорова и гуляла с Папой. Странно, что никаких известий от Вас не получаем. Сегодня с утра 20 гр. морозу, а до сих пор было тепло. Пока я Вам пишу, Жилик[44] читает газету, а Коля[45] рисует его портрет. Коля беснуется и поэтому он мешает писать Вам. Скоро обед. Нагорный Вам очень кланяется. Поклон Маше и Ирине. Храни Вас Господь Бог!

Вас любящий

Алексей,

Ваш пятый ученик.



Сын написал своему учителю русского языка Петрову. Мать постоянно внушала и девочкам и Алексею правило, которое ей казалось самым важным в отношениях с людьми: «Чем выше ты по своему положению, тем ниже обязан кланяться и всегда помнить своих учителей».

Николай снова обмакнул перо в пузырек и бледно-серыми чернилами написал:

«В сочельник сломали детскую горку. Грязная и мелкая месть за то, архиерей провозгласил нам многая лета… Формально он не мог поступить по-другому: старый церковный устав никто не отменил, а нового нет. И все так резко переменилось. Комиссары заявили, что больше не будут пускать нас в церковь. Добродушные обыватели, которые собираются здесь засветло уже с утра, чтобы поглядеть на «зоологический сад Романовых», преисполнились мгновенно ненавистью. Швыряют нам в окна снежки, бросили камень, разбили стекло в людской. Аликс очень испугалась, Алексей тоже дрожал, но хорохорился и виду не подал. Наконец толпу спровадили п-к Кобылинский и местная чека».

Он захлопнул тетрадь. Это был его «открытый» дневник. Николай всегда оставлял его на видном месте, чтобы облегчить работу агентам чека. Он надеялся, что изучив «открытый» дневник, они не станут искать другой, тайный. Оглянувшись на жену, он убедится, что она крепко спит. Аккуратно он поднял паркетину около правой тумбы стола. Достал из углубления толстую тетрадь в сафьяновом переплете.



Первую запись он сделал в ней шестого марта прошлого года, когда находясь на Ставке в Могилеве, император отступил перед истерикой председателя Госдумы Родзянко и депутата Гучкова, который с Шульгиным прибыл на Ставку спецпоездом: к их паровозу был прицеплен единственный вагон. Николай сначала подготовил первый вариант отречения – в пользу сына, а немного погодя – второй, в котором завещал престол брату.

Так произошло то, чего от него никак не могла добиться мать. Вдовствующая императрица прекрасно видела и сознавала неспособность старшего сына к государственной деятельности, тем более – к самодержавному управления Россией. И Мария Феодоровна, в девичестве датская принцесса Дагмара, с ужасом и самыми тяжелыми предчувствиями отмечала ограниченность цесаревича. Его кругозор не шел дальше учебного плаца в Ропше.

Сразу после смерти мужа, она взяла с Николая слово, что он передаст престол Михаилу, когда брат достигнет совершеннолетия. «Иначе ты погубишь нас всех! – твердила вдовствующая императрица. – И не в переносном, а в самом прямом смысле!» Когда же он позволил себе усомнится и даже набрался смелости заявить, что ее опасения совершенно напрасны, мать не сдержалась и от всего сердца назвала российского самодержца тупицей. И тут же поправилась и уточнила: он был тупицей наполовину. Другую половину тупости, притом тупости особенной, немецкой, воплощала, по ее словам, собой принцесса Гессен-Дармштадская Алиса, нищая умом, и душою, и кошельком. Таких принцесс, как она, в Германии на каждом шагу без счета. И все – нищенки. Россия их всегда интересовала, как чудесный шанс для удачного замужества.

– Но при чем тут Аликс? – обиделся Николай. – Неужели ты хочешь упрекнуть ее в алчности? Она – воплощенное бескорыстие!

– А я и не обвиняю ее в жадности или в желании обогатиться. Но лучше бы у нее были именно эти желания и мотивы жизни! Это пустяк. Но то, что она нам готовит, вернее, ты вместе с ней готовите – ужас, по сравнению с которым Варфоломеевская ночь покажется безобидным водевилем! Хуже всего то, – заявила императрица-мать, – что твоя жена даже не соображает, куда она попала, как нужно здесь жить и что от нее требуется как от монархини. Где там! Она к замужеству своему отнеслась, словно разорившаяся купчиха, которая по случаю удачно вышла замуж за аристократа и тем одновременно прирастила свой капитал. Но никак не русская императрица, у которой по обычаю и закону не было и не должно быть никаких существенных прав, а только обязанности. В этом особенность русского самодержавия, тем оно и отличается от других монархий. Я это поняла не сразу, но навсегда. И тем заслужила уважение народное, и даже любовь. Добиться такого отношения со стороны подданных – долгий и тяжкий труд. Но твоя избранница понятия не имеет, что это такое – государственный труд. Она не хочет трудиться и не будет трудиться. Я ее насквозь вижу: ей больше нравится повелевать, а не управлять, потому что управление страной требует труда, ума и знаний. И вы, два парных сапога, неизбежно приведете всех нас к катастрофе, какой еще не видел свет.

У Николая задрожали губы.

– Я не уверен, maman, что ваши пророчества должны фатально состояться. И как можно судить о человеке, не зная его совершенно? Тем более, о жене вашего собственного сына, которому крайне тяжело и неприятно слышать о своей супруге столь уничижительные характеристики. И слышать от самого близкого в мире человека – от родной матери!..

– Мне знать ее без надобности. У нее на физиономии все написано! – отрезала вдовствующая императрица. – Но если ты хочешь избежать неприятностей, которые эта немецкая нищенка потянет за собой непременно, а ты еще и добавишь всяких бед по своей простоте душевной, то ты должен – обязан по совести! – уступить место Мише. Он не больно-то умен, но и не глуп. Как раз хватит ему соображения, чтобы не переколотить в нашей лавке посуду. Уже одно это может стать спасением. И если ты и она тоже не хотите проклятий на ваши головы, поклянись, что передашь место Мише.

Так она пыталась несколько раз вправить ему мозги. Наконец, Николаю надоели разговоры об одном и том же, и он все-таки выполнил первое требование вдовствующей императрицы: поклялся пред чудотворной иконой Федоровской Божьей Матери, что как только Михаил достигнет царского возраста, Николай найдет способ законно уступить ему престол.

Клятву не сдержал. Но когда его вынудили подписать отречение, мать на второй день приехала на Ставку. Разговоры наедине были короткими и почти ничего не значащими. Николай ожидал упреков, но мать ни разу даже не намекнула на то, что ее прогнозы, к сожалению, сбылись. Перед ней был уже не император, а сын, потерпевший жизненную катастрофу, попавший между смертельными жерновами Истории. Трудности и опасности для него только начинаются, и ему нужна сила духа и поддержка близких. На прощание она грустно посмотрела ему в глаза, поцеловала в лоб – они были почти одного роста – и тихо произнесла: «Что уж теперь причитать? Не вернешь!»

На следующий день она уехала в Киев, разумно предположив, что появление ее в Петрограде или Москве может стать для нее опасным – она уже очень хорошо разглядела в людях первые симптомы всеобщего революционного осатанения.



Больше мать и сын не увидятся никогда. 21 марта Мария Феодоровна обратилась во Временный комитет Государственной Думы (первоначальное название Временного правительства) с ходатайством, чтобы новая власть нашла возможность ей выехать из Киева в Крым, причем желательно под охраной или с официальным сопровождением комиссаров Временного комитета. Просьба была удовлетворена. Так она и ее дочь великая княгиня Ксения Александровна, великие князья Николай Николаевич, Александр Михайлович и Петр Николаевич оказались сначала в ссылке в крымском имении Ай-Тодор, а после 25 октября – тут же под арестом большевиков.

Дальше произошло самое удивительное. Именно большевики спасли их всех от смерти, когда местная скороспелая советская власть попыталась перевести Романовых из Ай-Тодора в тюрьму и там расстрелять всех. Но матросы-большевики заявили, что без специального распоряжения Ленина решать судьбу Романовых они никому не позволят. К Ай-Тодору была приставлена охрана из революционных матросов, по углам ограды установлены пулеметы, и добровольные палачи из местного совдепа отступили.

Однако их спасители одновременно дали спасенным понять, чтобы они никаких иллюзий по поводу новой власти не строили. Матросы в первый же день провели сплошной и жесткий обыск, изъяли часть драгоценностей и почему-то старинную библию на старославянском языке, с которой никогда не расставалась вдовствующая императрица. Когда матрос, обыскивавший ее спальню, сунул пренебрежительно древнюю книгу за пояс, Мария Феодоровна впервые потеряла самообладание. Она заявила, что отдаст все, что у нее есть, до последней копейки, но только пусть он оставит ей книгу. Матрос неодобрительно заявил:

– Как же так? Вы такая почтенная женщина, небось, в гимназии учились… И читаете такую чепуху. Попам верите! Они и рады стараться – сеют дурман и среди трудового народа, и среди царей. Почитайте-ка лучше что-нибудь из произведений Карла Маркса или товарища Троцкого. Или, на худой конец, английского ученого Чарльза Дарвина[46]. А книженцию вашу я возьму для вашего же блага: чтоб она мозги вам не засоряла.

После заключения Брестского мира из Крыма Романовых вывезли морем англичане.



Николай открыл тетрадку и прочел первую запись, которую перечитывал так часто, что знал ее уже наизусть. Это была телеграмма от Родзянко, которую главный думец прислал императору в Ставку 27 февраля в 12 часов 40 минут.



«Занятия Государственной думы Указом вашего величества прерваны до апреля.

Последний оплот порядка устранен. Правительство совершенно бессильно подавить беспорядок. На войска гарнизона надежды нет. Запасные батальоны гвардейских полков охвачены бунтом. Убивают офицеров. Примкнув к толпе и народному движению, они направляются к дому Министерства внутренних дел и Государственной Думы. Гражданская война началась и разгорается. Повелите немедленно призвать новую власть на началах, доложенных мною Вашему величеству по вчерашней телеграмме. Повелите в отмену Вашего высочайшего указа вновь созвать законодательные палаты. Государь, не медлите! Если движение перебросится в армию, восторжествует немец, и крушение России, а с ней и династии, неминуемо. От имени всей России прошу Ваше величество об исполнении изложенного. Час, решающий судьбу вашу и судьбу родины, настал. Завтра может быть уже поздно. Председатель государственной думы Родзянко».



Как же хорошо все-таки, что я не просто отправил телеграмму в архив, но сначала переписал ее, словно предчувствовал, что у меня будут отобраны и конфискованы все архивы сначала «Временными» демократами, потом большевиками. Странно, как же я так мелко попал тогда на крючок Родзянки! Наверное, оттого, что никогда и ни при каких обстоятельствах не предположил бы, что дворянин, камергер двора, человек столь известный и уважаемый, вознесенный на одну из самых высоких вершин служения Отечеству, сможет так нагло и без оглядки врать! И кому? Слишком поздно я обнаружил, в этой телеграмме все ложь – от первого и последнего слова! Другое дело, это его вранье все-таки неотвратимо обернулось страшной действительностью. Все, о чем сей жирный и трусливый негодяй нафантазировал в телеграмме, все-таки состоялось спустя несколько месяцев да еще и с удесятеренной силой.

Как-то Константин Петрович[47] говорил мне: существует категория так называемых неизбежных пророчеств. Простейший пример: вы можете с абсолютной уверенностью «пророчествовать», что после ночи наступит завтра утро. В истории часто встречается несколько иное: кто-то вещает о грядущей катастрофе, которая вряд ли состоится, но его «пророчества» становятся своего рода заразной болезнью. Они сеют панику и страх в обществе, которое, подобно невменяемому человеку, от ужаса предпринимают такие шаги в будущее, что они фатально приводят к тем результатам, о которых вещал истерик… И вот эта жирная свинья, которая говорила «от имени России» (когда это Россия просила Родзянку об этом?!) посеяла ветер и совершенно не соображала, что одним из первых ему придется пожинать бурю… если уцелеет. Он радел о народе! Народу, видите ли, срочно понадобилось ответственное правительство! Не может народ, понимаете ли, без ответственного правительства. И желает народ, чтобы в этом правительстве заседали ничтожества, вроде Родзянки и великого князя Кирилла Владимировича. Но ведь народ на самом деле хотел бесперебойного снабжения Петрограда хлебом! Хлеб народу был нужнее, чем Родзянка.

В тот же вечер неожиданно для всех, а для меня в первую очередь, на Ставку по прямому проводу вышел мой братец. У аппарата в тот момент (ну просто по заказу!) как раз оказался самый выдающийся хамелеон из моих генералов – начальник моего генерального штаба. Господи Боже мой, как же так?! Ведь я и Алексееву полностью доверял! Абсолютно доверял! Без оглядки. И тоже никогда бы не позволил себе даже на минуту заподозрить, что этот интриган способен на подлость и что он плетет за моей спиной свою изменническую паутину.

Говорить с Мишей мне нисколько не хотелось, так как я давно подозревал, что к нему нашли ключ и запугали родзянки и милюковы с керенскими. И оказался совершенно прав. Я поручил генералу Алексееву с ним переговорить, рассчитывая, что с Алексеевым Миша будет более откровенным. И я оказался прав.

Скоро мне принесли ленты их переговоров. Только почему-то это сделал не Алексеев, а комендант Зимнего дворца Воейков. Мне показалось, что тогда В-ов был чем-то сильно озабочен. И только спустя некоторое время я узнал, что он воспрепятствовал Алексееву, который намеревался сокрыть от меня детали его разговора с Мишей. Нет, ну каков все-таки подлец!



«Миша: У аппарата великий князь Михаил Александрович. Прошу вас доложить от моего имени государю императору нижеследующее: для немедленного успокоения принявшего крупные размеры движения, по моему глубокому убеждению, необходимо увольнение всего состава Совета министров, что подтвердил мне и князь Голицын[48]. В случае увольнения кабинета необходимо одновременно назначить заместителей. При теперешних условиях полагаю единственно остановить на лице, отмеченном доверием вашего императорского величества и пользующимся уважением в широких слоях, возложив на такое лицо обязанности председателя совета министров, ответственного единственно перед вашим императорских величеством. Необходимо поручить ему составить кабинет по его усмотрению и по одобрению состава министров Государственной Думой. В виду чрезвычайно серьезного положения, не угодно ли будет вашему императорскому величеству уполномочить меня безотлагательно объявить об этом от высочайшего вашего императорского величества имени, причем, со своей стороны, полагаю, что таким лицом в настоящий момент может быть князь Львов. Генерал-адъютант Михаил.

Алексеев: Сейчас доложу его императорскому величеству телеграмму вашего императорского высочества. Завтра государь император выезжает в Царское Село. Позволю себе доложить, что если последует сейчас какое-либо повеление государя императора, то я немедленно телеграфирую его вашему императорскому высочеству. Генерал Алексеев.

Миша: Я буду ожидать ваш ответ в доме военного министра и прошу вас передать его по прямому проводу. Вместе с тем прошу доложить его императорскому величеству, что, по моему убеждению, приезд государя императора в Царское Село может быть желательно отложить на несколько дней.

Алексеев: У аппарата его императорское высочество Михаил Александрович? Говорит генерал Алексеев. Государь император поручил мне от его имени благодарить ваше императорское высочество и доложить вам следующее. Первое. Ввиду чрезвычайных обстоятельств государь император не считает возможным отложить свой отъезд и выезжает завтра в два с половиною часа дня. Второе. Все мероприятия, касающиеся перемен в личном составе, его императорское величество отлагает до времени своего приезда в Царское Село. Завтра отправляется в Петроград генерал-адъютант Иванов в качестве главнокомандующего Петроградского округа, имея с собой надежный батальон. Третье. С завтрашнего числа с Северного и Западного фронтов начнут отправляться в Петроград, из наиболее надежных частей, четыре пехотных и четыре кавалерийских полка. Позвольте закончить личною просьбою о том, чтобы высказанные вашим императорским высочеством мысли в предшествовавшем сообщении вы изволили настойчиво поддержать при личных докладах его императорскому величеству как относительно замены современных деятелей совета министров, так и относительно способа выбора нового Совета и да поможет вашему императорскому высочеству Господь Бог в этом важном деле. Генерал Алексеев. Со своей стороны сообщаю лично вам, что я опасаюсь, как бы не было упущено время до возращения его величества, так как при настоящих условиях дорог буквально каждый час.

Миша: Благодарю вас, Михаил Васильевич, за принятый на себя труд. Желаю вам полного успеха. Генерал-адъютант Михаил.

Алексеев: Завтра при утреннем докладе еще раз доложу его императорскому величеству желательность теперь же принять некоторые меры, так как вполне сознаю, что в таких положениях упущенное время бывает невознаграждено. Желаю здоровья вашему императорскому высочеству и успеха в той помощи, которую вы желаете оказать государю императору в переживаемые нами решительные минуты, от которых зависит судьба и дальнейшего хода войны и жизни государства. Генерал Алексеев».



Изменник Алексеев больше чем кто-либо еще – больше, чем Родзянко, Милюков, Гучков, Керенский и другие масоны, сделал для уничтожения самодержавия и в конечном итоге – России. Самый и удачный его ход: он совершил рутинную и внешне совсем не революционную меру – опросил командующих фронтами, предложил, чтобы они высказали телеграфно свое мнение генштабу относительно моего отречения и передачи Престола Российского. Бывший начальник моего генерального штаба изложил дело так, будто все уже давно слаженои решение мною принято, и от них требуется лишь формальный ответ. И я нисколько не сомневаюсь, что он надеялся скрыть свою главную роль в свержении своего императора. А вот это уже не получится! Потому что именно Воейков, оставаясь мне преданным, снял копию телеграммы, которую Алексеев разослал по фронтам. Привожу здесь и этот документ огромной обличительной силы, из которого совершенно недвусмысленно видно, кто на самом деле был главным исполнителем злодейских замыслов.

Вот что он хотел утаить от потомства – то, что не смог утаить от Божьего суда, а именно Божий перст я вижу в том, что его телеграмма стала мне известна.



«Его величество находится в Пскове, где изъявил свое согласие объявить манифест (тогда я еще никакого согласия не изъявлял, а только осмысливал возможность и невозможность отречения и пытался взвесить положительные и отрицательные последствия сего акта!), идя навстречу народному желанию учредить ответственное перед палатами министерство (и этого «уполномочил» таинственный «народ»!), поручив председателю государственной Думы образовать кабинет.

По сообщении этого решения главнокомандующим северным фронтом председателю государственной Думы, последний в разговоре по аппарату, в три с половиной часа 2 сего марта ответил, что появление такого манифеста было бы своевременно 27 февраля. В настоящее же время этот акт является запоздалым, потому что наступила одна из страшнейших революций (все – ложь! в его мозгах наступила эта «одна из страшнейших!»), сдерживать народные массы трудно, войска деморализованы (кем? до сих пор – загадка!); председателю Государственной Думы, хотя пока и верят, но он опасается, что теперь династический вопрос поставлен ребром и войну можно продолжать лишь при исполнении предъявленных требований относительно отречения от престола в пользу сына при регентстве Михаила Александровича.

Обстановка, по-видимому, не допускает иного решения, и каждая минута дальнейших колебаний повысит только притязания, основанные на том, что существование армии и работа железных дорог находятся фактически в руках петроградского Временного правительства (которое еще не существовало!). Необходимо спасти действующую армию от развала, продолжить до конца борьбу с внешним врагом, спасти независимость России и спасти судьбу династии. Это нужно поставить на первом плане, хотя и ценой дорогих уступок. Если вы разделяете этот взгляд, но не благоволите ли телеграфировать весьма спешно свою верноподданническую просьбу Его Величеству через главкосева, известив меня (подлец уже начал одновременно заметать следы: не свой обратный адрес указал, а штаб командующего Северным фронтом!).

Повторяю, что потеря каждой минуты может стать роковой для существования России и что между высшими начальниками действующей армии нужно установить единство мыслей и целей и спасти армии от колебаний и возможных случаев измены (кому? Родзянке?!). Армия должна всеми силами бороться с внешним врагом, а решение относительно внутренних дел должно избавить ее от искушения принять участие в перевороте (вот и признался!), который более безболезненно совершится при решении сверху. Алексеев. 2 марта 1917 года».



Сей генерал от партии измены опять-таки же самовольно, не испросив моего на то согласия или разрешения (а ведь я оставался еще Главковерхом!) разослал в качестве примера изменнического поведения телеграмму Николаши. Вот она-то у меня тоже сохранилась!

И это тоже сильнейший обличительный документ. И если когда-нибудь состоится суд – пусть не земной, не людской, а Высший Суд, то Николаша ответит за свою измену по самому высокому счету. Он давно, с того дня, как я был коронован, мечтал столкнуть меня с престола, чтобы занять его самому. И был готов на любую подлость. Так что привожу его телеграмму, чтобы ее использовал в дальнейшем тот Прокурор, которому достанется расследовать его изменническую деятельность.



«Его Императорскому Величеству Государю Императору Николаю Александровичу. Генерал-адъютант Алексеев сообщает мне создавшуюся небывало роковую обстановку и просит меня поддержать его мнение, что победоносный конец войны, столь необходимый для блага и будущности России и спасения Династии, вызывает принятие сверхмеры.

Я, как верноподданный, считаю по долгу присяги и по духу присяги необходимым коленопреклоненно молить Ваше Императорское Величество спасти Россию и Вашего Наследника, зная чувство святой любви Вашей к России и к Нему.

Осенив себя крестным знамением – передайте Ему Ваше наследие. Другого выхода нет.

Как никогда в жизни, с особо горячей молитвой молю Бога подкрепить и направить Вас. Генерал-адъютант Николай».



И что удивительного в том, что столь ханжеское и лживое послание, которое оказалось в распоряжении всех командующих фронтами, вызвало не менее лживые и даже гротескные подражания. Когда Алексеев принес мне ворох телеграмм от командующих, мне первой попалась телеграмма Сахарова с румынского фронта. Я не выдержал и, прочтя ее, расхохотался. Озадаченный начальник штаба измены Алексеев в изумлении глядел на меня. Он, конечно, решил, что я сошел с ума. Но именно в те часы и дни именно я (и это я теперь, по прошествии времени, очень хорошо сознаю) оставался самым здравомыслящим человеком, наверное, во всей армии и в России.



Неизвестный мой читатель! Ты, изучающий сейчас мои свидетельства, которые я оставляю для тебя и для других честных людей, которые желают знать правду о тех трагических событиях в истории нашей Любимой Родины, по справедливости оценишь опус, поступивший от генерала Сахарова. Так вело себя все высшее офицерство. Притворно плакало, но совершенно непритворно спешило наперегонки чистить сапоги новым начальникам, от которых ждало больше личных благ, чем от старого. Я глубоко сомневаюсь, что советская или какая-либо иная власть во главе с будущим русским патриотом (а он непременно когда-нибудь явится в России, в которой, как у алтаря, не может быть пустоты!) вознаградит подобных мосек чем-нибудь более существенным, кроме намыленной веревки. Судите сами.



«Телеграмма. Псков, главкосев; копия наштаверх.

Генерал-адъютант Алексеев передал мне преступный и возмутительный ответ председателя Государственной думы изменника Родзянки на Высокомилостивое решение Государя Императора даровать стране ответственное министерство и пригласил главнокомандующих доложить Его Величеству через Вас о решении данного вопроса в зависимости от создавшегося положения.

Горячая любовь моя к Его Величеству не допускает душе моей мириться с возможностью осуществления гнусного предложения, переданного Вам председателем государственной Думы изменником Родзянко. Я уверен, что не русский народ, никогда не касавшийся царя своего, задумал это злодейство, а разбойничья кучка людей, именуемая государственной Думой во главе с изменником Родзянкой, предательски воспользовалась удобной минутой для проведения своих преступных целей. Я уверен, что армии фронта непоколебимо стали бы за своего Державного Вождя, если бы не были призваны к защите Родины от врага внешнего и если бы не были в руках тех же государственных преступников, захвативших в свои руки источники жизни армии.

Таковы движения сердца и души. Переходя же к логике разума и учтя создавшуюся безысходность положения, я, непоколебимо верноподданный Его Величества, рыдая, вынужден сказать, что, пожалуй, наиболее безболезненным выходом для страны и для сохранения возможности биться с внешним врагом является решение пойти навстречу уже высказанным условиям, дабы промедление не дало пищу к предъявлению дальнейших еще гнуснейших притязаний. Генерал Сахаров. Яссы, 2 марта 1917 года».



Но здесь еще никто не знал, что все эти переговоры, консультации и обмены телеграммами ничего не значат и никому не нужны. Потому что Родзянко и его клевреты уже совершили преступный государственный переворот.

Революция была сделана ими с помощью единственной бумажки – телеграммы Алексеева командующим фронтами. И с помощью Госдумы, совершившей под руководством Родзянки мятеж, разогнав мое правительство – законное – и создав свое Временное, совершенно незаконное.

Что тут еще можно прибавить? Как назвать? Кругом измена, трусость и обман!



Уже через какие-то два часа после того, как сумасшедший Гучков выхватил из моих рук «отречение» (боялся, что я передумаю?), зачем-то поцеловал бумагу и сунул ее куда-то за пазуху себе, – после этого все вокруг стало как-то странно меняться… Так точно на окружающих медленно, но явно линяли краски. М.В.[49] съежился, сморщился, как весенний гриб строчок, неожиданно сказался больным и ушел в свой вагон. Я еще не прочувствовал, что с этой минуты я – никто и что такое быть никем. Просто гражданином Романовым. Но скоро окружающее дало мне доказательство, что лучше быть вообще никем, нежели «бывшим», когда каждая мелкая тварь может совершенно безнаказанно над тобой издеваться, а те, кого я еще вчера считал образцом чести и благородства, поведут себя, как толпа в цирковом балагане.

Скоро растерянность и ошеломленность на лицах генералов и офицеров уступили место судорожно-хмельному состоянию. Будто все впали в эйфорию. К вечеру стало ясно, что некоторые офицеры и генералы (если не все) выпили по неурочной стопке водки, а может быть, и не по единой. При встрече отдавали мне честь, но с видом какого-то изумления, словно не понимали, правильно они делают или нет. Особенно туманно выглядело генеральство. Тем не менее, подносили руку к козырьку не дрогнув. Только наглец Русский[50] нехотя поднимал два пальца до уровня своего плеча и с омерзительной ухмылкой смотрел на мои погоны. Вот оно как! Теперь для него я всего лишь полковник, который первым должен приветствовать генерала. В самом деле: а ведь он может меня и на передовую отправить, на гауптвахту или еще куда подальше!

Гр. Фредерикс, во мгновение переставший быть министром – даже не правительственным, а министром Двора! – в тот вечер непрерывно плакал, так что отсырели и отвисли вниз его широко известные усы-бакены. Тогда-то узнал, что, с позволения сказать, офицеры Ставки решили принести первую революционную жертву.

Выбор их пал на Фредерикса и генерала Воейкова. Сами, по собственной инициативе они решили арестовать обоих и… отдать под суд. За что?! Это им сообщил не кто иной, как все тот же начальник штаба измены бывший мой генерал-адъютант Алексеев! Воейков пересказал мне, какой у них с Алексеевым вышел разговор после того, как генерал-предатель собрал на площади революционный солдатский митинг и выступал на нем! «Вы понимаете, – услышал от Алексеева мой бедный Воейков, – что в такое революционное время, которое мы переживаем, народу нужны жертвы (опять «народ» его донимает!). Переговорив с Родзянко и Гучковым, мы пришли к выводу, что граф и вы должны быть этими жертвами».

Большего цинизма и подлости в мире, наверное, не бывает. Не Алексеев, на ком основная ответственность за ошибки и поражения в войне, за сотни тысяч зря погубленных солдат и офицеров – убитых, раненых, искалеченных, а министр двора, не имеющих никакого отношения к военным делам, а уж Воейков – подавно! Но поразительнее всего поведение лиц императорской крови. Саша, принц Ольденбургский, заявил тогда же Воейкову: «Вы должны умолять новое начальство, чтоб вас послали на фронт, на передовую, на поле сражения. Только так вы можете искупить свои преступления!» Пораженный Воейков все-таки нашел в себе силы улыбнуться и спросить, в чем состоят его преступления. На что Саша ответил: «Вы имели слишком большое влияние на государя!»

Несколько забегая вперед, сообщу: Воейкову удалось спастись от убийства. А вот бедный старик Фредерикс, старый больной человек, чья жизнь была образцом верности и преданности долгу, который никогда не был революционером или контрреволюционером (это все так далеко было от него!), постановлением Временного правительства, которое подписал князь Львов, был брошен в застенки Петропавловской крепости. Там от мучений и издевательств он вскоре и скончался. Дом его был разграблен «демократическими революционными массами» окончательно.

Воейков, перед своим отъездом, вернее, бегством, зашел ко мне в поезд.

– Владимир Николаевич, что слышно из Царского Села? – спросил я.

– Ваше императорское величество… – начал он, но я перебил и не дал ему говорить.

– Привыкайте к новой жизни! – велел я. – Она – вот, уже наступила, уже течет в эти секунды, которые мы с вами сейчас переживаем. Пора привыкать обращаться ко мне по-иному.

– Как, ваше императорское величество? – спросил он.

– По имени и отчеству. Можете также обращаться ко мне как простому полковнику. Я вам это приказываю! – добавил я поспешно, но уже мягче, увидев смятение на его всегда спокойном и уверенном лице, какое бывает только у людей с чистой совестью.

– Не могу… – ответил мой бывший дворцовый комендант. – Не могу подчиниться приказу вашего величества! – твердо добавил он. – В первый раз в жизни. Уж простите, Государь…

– Ну вот, – с шутливым неодобрением заметил я. – Стоит только отречься – и уже никто не подчиняется. Если с первых же минут дисциплина так упала, то боюсь даже представить себе, что будет дальше?

И, увидев, что Воейков снова собирается возражать, сказал:

– Не будем спорить, генерал. Вы ведь несмотря ни на что все равно остаетесь генерал-адъютантом? Что из Царского?


Вести из Царского Села не радовали. Заболели дети. Сначала Алексей. От него инфекция перекинулась на Машу и Анастасию. Теперь слегли Ольга и Татьяна. Вся тяжесть ухода и лечения легла на Аликс: до Царского уже дошли новости, и крысы побежали с корабля наперегонки. Хуже всего, если заразится и жена. Федоров[51] говорил мне как-то, что в зрелом возрасте корь переносится очень тяжело и чревата опасными последствиями.

Кстати, тут же доложили о приходе Федорова. На мой вопрос, что ему известно, как протекает болезнь у моих, Федоров снял пенсне, повертел его в руках и, водрузив на место, сказал, как всегда, набычась:

– Полагаю, государь, там либо корь, либо… тиф – спутник всех войн и революций. Но надо смотреть на месте.

И тут со мной случилось чудо. Именно в этот момент я почувствовал, как с моих плеч свалилась стопудовая тяжесть, а передо мной словно открыли двери клетки и душа, ликуя, словно свободная птица, вылетела на свободу и запела: «Я свободна! Я наконец-то свободна. Какое счастье».

Да, какое счастье – вдруг вот так, в одну секунду сокровище, еще вчера недосягаемое: я теперь принадлежу только самому себе. Разве может это упоительное чувство освобождения сравниться с высотой и почетом любой верховной власти! Я обрел семью и свободу. Ослабла и распустилась петля, которая захлестнула и душила меня с самого дня смерти моего незабвенного отца, когда он, уже угасающий, соединил руки мою и Аликс, глянул на меня в последний раз угасающими глазами и сказал последнее: «Будь тверд… Трудно будет тебе. Лучше бы Мишка…», и его душа тихо отлетела.



Вот теперь, слава Христу, исполнилась воля отца, хотя и не при лучших обстоятельствах. Я тогда с радостью думал, пусть теперь этот жернов под названием «царская власть» повисит на шее у Михаила. Пусть он закончит войну – теперь ему будет легче: через шесть месяцев уже должна поступить первая партия винтовок из Англии и бронированные «тракто-машины» или их еще называют «бронетанки». На каждом – пушка и пулемет. Как раз для наших ужасных дорог.

Англичане утверждают, что бронетанки раздавят германский Восточный фронт, как дождевого червя. Окончание войны недалеко, все ее участники выдохлись, Михаилу будет легче. Только бы Англия выполнила свои обещания! Но в милом Джорджи, я уверен, как в самом себе!

Но я тут же овладел собой, что, признаюсь, было на сей раз нелегко.

– Нужно отправляться в путь, господа, – сказал я. – Меня ждет семья. Немедленно в Петроград!

Уже через полчаса вдоль состава забегали путейские, простукивая своими молотками на длинных ручках вагонные буксы, свистнул паровоз, лязгнули тормоза. А я сел за стол и написал – вдохновенно, от всего сердца – воззвание к Русской Армии.



«В последний раз обращаюсь к вам, горячо любимые мною войска. После отречения Моего за Себя и за Сына Моего от престола Российского власть передана Временному правительству, по почину Государственной Думы возникшему. Да поможет ему Бог вести Россию по пути Славы и Благоденствия. Да поможет Бог и вам, доблестные войска, отстоять нашу Родину от злого врага. Впродолжение двух с половиной лет вы несли ежечасно тяжелую боевую службу, много пролито крови, много сделано усилий, и уже близок час, когда Россия, связанная со своими доблестными союзниками одним общим стремлением к победе, сломит последнее усилие противника. Эта небывалая война должна быть доведена до полной победы. Кто думает теперь о мире, кто желает его – тот изменник Отечеству, его предатель. Знаю, что каждый честный воин так мыслит. Исполняйте же ваш долг, защищайте доблестную нашу Родину, повинуйтесь Временному правительству, слушайтесь ваших начальников. Помните, что всякое ослабление порядка службы только на руку врагу. Твердо верю, что не угасла в ваших сердцах беспредельная любовь к нашей великой Родине. Да благословит вас Господь Бог и да ведет вас к победе Святой Великомученик и Победоносец Георгий.

Николай.



Я передал подписанный мною текст Алексееву для распространения в войсках и для газет, наивно надеясь на его обещание немедленно исполнить мою просьбу. Напрасно! Как мне стало впоследствии известно, этот негодяй посоветовался с Русским, и они решили утаить мое обращение от Армии.

Прошло полчаса, потом час, однако, мой поезд продолжал стоять. Вскоре подошел полковник Серебровский, главноответственный за императорский транспорт и, не скрывая расстроенно-недоуменного выражения лица доложил: пути нет. Из Пскова не выехать, двигаться нельзя.

Подошли оба генерал-предателя Алексеев и Русский. Оказалось, какие-то взбунтовавшиеся пехотные части перерезали путь на Петроград и угрожают движением на Ставку.

– Ваши намерения, господа? – спросил я. – Вы, очевидно, собираетесь выдать меня толпе? На растерзание дезертирам и изменникам?

– Ни в коем случае! – горячо заверил Русский. – Сейчас свободен путь движения через Любань, и мы хотели вас предупредить об изменении маршрута.

Алексеев молчал и внимательно, со своей обычной холуйской угодливостью жрал глазами бывшее свое начальство, то есть меня. Привычка! Я видел по его физиономии, что ему очень бы хотелось выдать меня на самосуд шайке дезертиров. Как он сказал Воейкову? Дескать, Революция требует жертв и совершить жертвоприношение надо немедленно…

Но я спросил о другом:

– Мое обращение к войскам передано?

Алексеев щелкнул каблуками.

– Так точно, Ваше величество. Только что передано по фронтам и, безусловно, в газеты.

Я посмотрел на Русского.

– Разумеется, Ваше величество! – закивал он. – Разумеется! – и прибавил слегка обиженным и тоном: – Как же иначе!

Мне, признаться, не понравилась их новая манера давать ответ. Но тогда я и в голову взять не мог, что вижу перед собой больше не двух Русских Генералов, для которых Правда и Честь должны быть дороже жизни, а двух мелких лжецов и холуев, в которых они превратились за какие-то несколько часов. Через пять дней мне стало известно, что эти подлецы, тайно посовещавшись между собой, решили тогда утаить мое обращение от Армии. И одновременно с рабской поспешностью отправили мой текст секретной телеграммой Временному правительству и Петроградскому совдепу в доказательство своей преданности новым господам, хотя у русского военного человека господин может быть только один – Отечество…»



Неожиданно раздался деликатный, тихий, но, тем не менее, отчетливый стук в дверь. Николай закрыл тетрадку, положил на нее тяжелый том Николая Щедрина «Помпадуры и помпадурши», который он читал четвертый вечер подряд, подошел к двери и осторожно распахнул ее.

– Прошу! – негромко сказал он в коридорную тьму.

На пороге появился полковник Кобылинский.

Николай посторонился, жестом приглашая Кобылинского войти. Дальше они говорили шепотом.

– Ваше величество, – нерешительно произнес полковник. – Даже не знаю, как и сказать…

– А вы попроще, – предложил Николай.

– Попробую… – вздохнул полковник. – Видите ли, Ваше величество… Эта история с дровами… возмутительно! Что-то небывалое… Самое ужасное, что я ничего не могу сделать. Ни дисциплины, ни реальной власти командира – ничего нет! В таких условиях я не в состоянии выполнять свои обязанности. Вместо охраны и защиты вас и вашей семьи я поставлен в условия, при которых непреодолимо должен выполнять чужие, незаконные приказы… Прошу отставить меня от должности.

Николай не поверил своим ушам.

– Неужели вы в самом деле хотите бросить нас на произвол судьбы, а точнее – на произвол мерзавцев? Меня – ладно, пусть. Но жена моя – беззащитная женщина? И дети? На кого же вы оставите их? На произвол этого польского сукина сына, который час назад пытался деморализовать и унизить меня, жену, а главное, детей! Он только и ждет, когда мы останемся без вашей охраны. Кто защитит детей, если волею судеб они вдруг останутся сиротами, а сие, судя по начавшемуся процессу, может случиться в любую минуту. Да и поляку не терпится отомстить лично мне за раздел Польши сто пятьдесят лет назад.

На лбу полковника выступили капельки пота.

– Что же мне делать? Как поступать? Они фактически ломают мне руки, но я пребываю в позорном бессилии, ибо точно знаю, как они хотят достигнуть своих целей. Спровоцировать на возмущение моих людей, поднять стрельбу, а дальше… Шальная пуля или много шальных пуль!.. – полковник тяжело вздохнул и перекрестился. – И все! Я сознаю, что вся мерзость, которая стала с недавних пор здесь происходить, на моей совести. К несчастью, я упустил момент, когда мог легко и сразу отклонить все требования новых совдеповских чинодралов. Стоило только крепко стукнуть кулаком по столу, а теперь поздно. Теперь на мою попытку стукнуть кулаком, они ответят стрельбой из пушек.

– Прошу вас, успокойтесь, дорогой Евгений Степанович! – проникновенно произнес Николай. – Мы же с вами прекрасно понимаем, что всему виной священник Васильев, у которого прыти оказалось больше, чем ума. Надеюсь, уже завтра все выяснится, образуется, новые власти поймут и убедятся, что никакого монархического заговора нет и не могло быть, для этого нужно людей больше, чем один священнослужитель. И никто не предлагает мне престол, на который, к слову сказать, я не вернуть никогда и ни при каких обстоятельствах.

– Даже если вся Россия о том будет просить Ваше величество? – широко раскрыл глаза полковник.

– Успокойтесь, – усмехнулся Николай. – Не будет просить. Не будет… На таких исторических поворотах народу всегда хочется новой власти. Про старую он знает все, а вот новая… Вдруг новая лучше? Вот вам секрет неизбежных побед всех революций. На первом этапе! – с неожиданной уверенностью отметил Николай. – Что происходит потом и с какой скоростью революция пожирает своих детей – вопрос особый. Это все позже. А сейчас – им хочется попробовать, и что с ними поделаешь?

Кобылинский удивился. Он никогда не замечал за Николаем способности к подобным точным обобщениям. Полковник подумал, что, очевидно, лишение свободы благотворно подействовало на умственные занятия бывшего императора.

– Да, – словно прочел его мысли Николай. – Сейчас времени поразмыслить о том или другом стало больше. Приходишь иногда к интересным выводам, если пробовать посмотреть на привычные вещи под разными углами зрения… а что касается нынешнего инцидента, – широко улыбнулся Николай, – то уже завтра мы будем над ним смеяться. Кроме того, видите, – Николай кивнул в сторону печи, где еще полыхали угли, – мы не замерзаем.

Кобылинский с явным облегчением перевел дух.

– Священника Васильева чекисты отстранили от службы, – уже спокойнее сообщил он.

– Мирская власть отстраняет от службы священство… – покачал головой Николай. – Такое уже бывало в истории разных народов. Вот и в нашей тоже. Впрочем, не первый раз… Ничего хорошего из этого не выходило. Но по характеру и жестокости карательных мер порой можно судить и о том, каково сейчас настроение народное. В восемнадцатом веке французские революционеры истребили почти все свое духовенство, а Бонапарт добил тех священников, кто по недосмотру уцелел. И что французы? – вздохнул Николай. – Что эта, самая цивилизованная в глазах нашей аристократии, нация? Как она отнеслась к этим убийствам? Они радовались! Они пели: «Кишкой последнего попа последнего царя удавим!»

Кобылинский, в отличие от Николая, знал, что этот стишок написал великий русский поэт Александр Пушкин, и французские революционеры петь его не могли. Народ с восторгом пел во Франции – от края и до края – другую песню, известную под названием «Зa ira!»[52]



Все пройдет, все пройдет!

Всех аристократов мы повесим.

Все пройдет, все пройдет.

Всех аристократов – на фонарь!





Но полковник не стал уточнять, решив, что демонстрация его познаний будет выглядеть бестактностью.

– Ну что ж, – проговорил Николай. – Если Бог попускает тяжелые испытания, надо с честью и достоинством вынести все, что Им для нас уготовано. Так что, Евгений Степанович, голубчик, не волнуйтесь, не мучайте себя и главное, не отчаивайтесь. Ведь всегда хуже тому, кто не знает своего пути. Мне мой жребий известен. Доброй ночи, и да сохранит вас Господь!

Кобылинский ушел, а Николай открыл печную дверцу и долго смотрел на угли, пока от него у него не начали потрескивать усы и борода. Он сел к столу и снова открыл тетрадь.

«Что же это такое – удары судьбы?.. И как их переживать? Мне не раз приходилось слышать комплименты по поводу моего спокойствия и невозмутимости, с какими мне приходилось встречать подобные удары. Незадолго до германской войны во время освящения Иордани мы с Аликс наблюдали из окна Зимнего дворцы за красочным фейерверком. Ракетами стреляли пушки Петропавловской крепости. Вдруг из ствола одной из них блеснуло длинное пламя, и снаряд 45-миллиметрового калибра влетел через окно Павильонного зала Зимнего дворца в галерею висячего зимнего сада, круша все на своем пути – мраморные фонтаны, статуи и, врезавшись в ствол апельсинового дерева, упал, не разорвавшись. Это была простая болванка, применяемая в учебных целях.

Ужас охватил придворных. Закричали женщины. Лица двух лакеев были залиты кровью от множественных порезов мелкими осколками стекла. Я оставался совершенно спокоен. Это нелегко и достигается длительной тренировкой.

Я спросил тогда фамилию офицера, у которого так неожиданно пушка оказалась заряжена не пороховыми ракетами, а снарядом. Мне назвали фамилию – теперь я уже забыл ее.

– Как мне жаль этого офицера! – воскликнул тогда я. – Надеюсь, наказание его не будет чрезмерным. Я абсолютно уверен, что произошла всего лишь досадная случайность.

Когда снаряд пробивал стены Зимнего дворца, я совершенно точно знал, что это не мой снаряд. У меня еще есть, по крайней мере, четыре года. Я никому не говорил и только сейчас впервые признаюсь, что знаю срок моей жизни.

Он открылся мне в откровениях преподобного Авеля и св. Серафима Саровского.



Нам все-таки удалось прорваться через Петербург. Поздно поезд стал у перрона Николаевского вокзала. Было два часа пополуночи. Несмотря на столь позднее время, вокзал сиял огнями, словно на празднике. Возмутительное расточительство электрической энергии, в то время как ее катастрофически не хватает заводам и фабрикам, работающим для нужд победы над внешним врагом. Позже мне сказали: это была праздничная иллюминация по случаю другой победы – якобы над самодержавием. А на самом деле – над Россией.

Несмотря на столь поздний час, публика присутствовала и вела себя по-разному. Одни с болезненным любопытством глядели на мой выход в окружении четырех полковников охраны и двух депутатов Думы, ехавших со мной в моем салоне от Пскова (хотя я их к себе не приглашал). Фамилию одного я забыл – он сказал, что им поручено Думой составить мне почетный эскорт. Другой, по фамилии Бубликов был честнее и тут же заявил, что я нахожусь под негласным арестом и его задача – не дать арестованному скрыться. Его прямо-таки распирало от самодовольства. Скрыться? Мне? От семьи? Положительно эти животные, именуемые «революционными демократами», не подозревают, что в жизни есть вещи, которые важнее интересов собственной шкуры.

Позади я услышал торопливый топот шагов. Это разбегалась моя свита! Бежали мимо меня, обгоняя меня и на меня не глядя. Может быть, от стыда не глядели. А может оттого, что теперь у них появились новые «революционные» убеждения. Ведь даже великий князь, Кирилл, которому я вернул все титульные и династические права, изменил мне первым.

Прямо по пути моего следования какой-то пожилой чиновник с большой седой бородой стал на колени прямо на грязный снег и поклонился мне до земли. Я шагнул к нему, чтобы поднять, но на моем пути стал ухмыляющийся Бубликов. Больше всего меня поразило то обстоятельство, что в тот момент и никогда позже я ни разу не увидел «революционных» солдат и матросов и толп «революционных граждан», коими меня пугали Родзянко и Гучков и генералы Алексеев с Русским… Именно тогда я стал понимать, что имеет место громадный блеф. Никакой «страшной революции», о которой сообщал командующим фронтами Алексеев, и «гражданской войны», о которой Родзянко кричал, что она уже началась и вся в разгаре, в Петрограде, равно как и в Москве, и в других городах России, не было! А было несколько уличных эксцессов, которые были использованы «революционерами-капиталистами» для захвата власти, уничтожения Самодержавия и, как показали скорые дальнейшие события, – для уничтожения самой России.



Далекие мои потомки! Если Россия все-таки сохранится и возродится, во что я бесконечно верю, и вы прочтете эти строки, знайте: я тогда в первый раз осознал, что же на самом деле произошло в моей многострадальной стране. И ни в коей мере не снимаю с себя ответственности за все, что случилось в конце февраля и после. Я мог предотвратить катастрофу. Всего-то надо было арестовать и предать военно-полевому суду не более десятка высокопоставленных негодяев, начиная с Родзянки и генералов Алексеева и Русского.

Беспорядки в Петрограде можно было утихомирить в несколько часов. Но для этого надо было применить военную силу, на что я тогда не решился, втайне надеясь на лучшее. Но еще больше я полагался на Промысел Божий, на то, что независимо от моих желаний само случится и что было предначертано свыше и передано мне в пророчествах и прорицаниях святых отцов. Но я, увы, забыл о напутствии о. Иоанна Кронштадтского и гнал от себя мысль о том, что Господь всегда дает человеку выбор – даже тогда, когда кажется, что никакого выбора нет. На этот счет даже у астрологов есть таким образом сформулированный закон: «Звезды предполагают, но не обязывают». То есть, и звезды дают выбор даже в самых жестких условиях. Но я этот выбор не сделал. Вернее, сделал, но он оказался ошибочным…



К пустынной Знаменской площади подкатили два крытых паккарда – из императорского автомобильного парка. Однако шоффэры и охрана (почему-то не офицеры, а два солдата и прапорщик) были мне незнакомы. Сопровождал нас бронеавтомобиль с открытой пулеметной башней.

Когда мы выехали на Лиговский, то, не доезжая Забалканского[53] я попросил на минутку остановиться. Вышел и постоял немного около небольшого невзрачного строения с вывеской «Москательная лавка». На двери по-прежнему висел огромный ржавый замок, как он висел здесь и пять лет назад. Постоял, сел в авто и предложил трогать.

Лица сторожей моих горели от любопытства. В самом деле, что нужно царю в москательной лавке? Знали бы они… В этой «лавке» должна была находиться станция потайной железной дороги, которую я приказал проложить под землей, с локомотивом на электрической тяге. Такие дороги за границей уже были, и назывались «метрополитен». Моя секретная дорога должна была соединить Александровский дворец в Ц.С.[54] и означенную «лавку» на Лиговском и послужить, в случае опасности, средством незаметного и безопасного ухода из Петрограда, а из Царского – там уже поезд, автомобиль или даже аэроплан. Но вот так – не понадобилась дорога, хотя средства я в нее вложил большие – из личных, от удельных земель и Нерчинских рудников[55].

Через полтора часа мы были уже в Царском. Окна дворца были темны, только похоже, в детской и в спальне Аликс горели свечи или керосиновые лампы.

У въезда стояла охрана – четыре солдата с какими-то красными бантами на груди. Никто не отдал мне чести! Впервые в моей жизни! Но я, тем не менее, проходя мимо, взял под козырек.

Войдя во дворец, я оказался окруженным вооруженными людьми. Не могу назвать их военными, хотя многие были в офицерской форме. Но в лицах их было что-то смятое, смазанное, что-то воровское, будто они собрались здесь и окружили меня, чтобы потребовать мой портмоне, часы и золотой портсигар или жизнь. А может, и то и другое…

Выступил вперед седовласый, но с молодым лицом поручик.

– Гражданин Романов! Я поручик Чертков – начальник вашего караула! – с выражением холодного торжества на лице представился он.

Я тут же узнал его! Я лично награждал этого поручика Георгиевским крестом в Могилеве. Это был отличившийся, храбрый офицер, взявший на себя командование ротой, когда был убит командир во время героического брусиловского прорыва. Я даже вспомнил, как его зовут.

– Здравствуйте, Александр Викентьевич! – как можно сердечнее сказал я, шагнул к нему и протянул ему руку для пожатия.

Неожиданно он спрятал обе руки за спину и сделал два шага назад. Такого унижения я не испытывал никогда. Впервые за всю мою зрелую жизнь, слезы непроизвольно брызнули у меня из глаз, сердце вторично за последние сутки пронзила страшная боль – грудная жаба, приступ которой я с трудом перенес после подписания отречения, пережив при этом доселе не знакомый мне страх смерти.

– Голубчик, за что?! – воскликнул я.

– Гражданин Романов! – презрением в голосе ответил поручик Чертков, держа по-прежнему руки за спиной. – Я человек из народа. Когда народ протянул вам руку 9 января, молил о милосердии, сочувствии и помощи, вы не приняли его руки. Вы приказали стрелять в безоружный народ! – неожиданным дискантом крикнул он. – Посмотрите на ваши ладони! На них до сих пор несмытая детская кровь!

Я машинально посмотрел на свои ладони.

– Это не я не подаю вам руки! – продолжал кричать поручик. – Это трудовая Россия не желает вас знать отныне! Но она будет судить вас по закону революционной справедливости за все ваши преступления против России и трудящегося русского народа!

Будучи не в силах пошевелиться, я все еще стоял с протянутой рукой, как нищий на церковной паперти, словно молил о подаянии. Слезы текли у меня по лицу – я не мог с собою справиться. В тот момент я, очевидно, представлял собой довольно жалкое зрелище, так что даже солдаты смущенно отвернулись, делая вид, что изучают стены вестибюля.

– Вы, – жестко сказал поручик, – как лицо, находящееся под арестом, обязаны беспрекословно подчиняться следующим правилам внутреннего распорядка. Сейчас вы будете препровождены в отведенное вам помещение, где вы будете находиться под стражей.

– И долго? – спросил я.

– Ровно столько, сколько будет определено необходимостью, – отрезал Чертков.

– Какое помещение?

– Ваш рабочий кабинет. Белье вам снесут. Водопровод, канализация и освещение действуют.

– Душевно вам признателен, – невозмутимо сказал я: ко мне стало возвращаться самообладание и чувство юмора – того, что называют «юмором висельника».

Поручик бросил на меня взгляд, полный раздражения, но довольно сдержанно продолжил:

– Вы обязаны также беспрекословно подчиняться любому требованию караула.

– Даже если оно окажется незаконным?

– Что значит «незаконным»? – вскинулся Чертков. – Разве требование караула выполнять установленные предписания может быть незаконным?

– Вполне может быть! – заметил я. – Разве так уж невероятно – вдруг караул передаст мне револьвер и потребует стрелять в поручика Черткова? Что я должен делать? «Выполнять беспрекословно»?

Чертков нахмурил брови, видимо, не понимая, всерьез я говорю или издеваюсь. Наконец решил разрубить «гордиев узел»:

– Гражданин арестованный! Вы все прекрасно понимаете. Не советую дальше шутить в таком же духе: вас могут не понять! И последствия для вас могут оказаться совсем иными. Следуйте за мной!

Я не двинулся с места.

– Нет, – твердо заявил я. – Я хочу видеть свою семью.

– Следуйте за мной! – раздраженно повторил Чертков.

– Нет! – снова, еще тверже, возразил я. – Мне надобно сначала видеть моих детей. Мои дети серьезно больны, и вы не дадите мне, отцу, их видеть?

– Такого приказа у караула нет, – несколько сбавил тон поручик. – Наоборот, есть приказ изолировать вас от любых встреч с другими лицами.

– Послушайте, Чертков, – проникновенно и даже дружески заговорил я. – Я мчался сюда из Ставки. Поезд шел разными объездными путями, чтобы как можно быстрее оказаться здесь. Я очень хорошо представлял себе, что меня здесь встретят не шампанским и не салютом. Поверьте, я все очень хорошо представлял себе и ясно сознавал, что сразу попаду под арест, а может быть, исход моего приезда будет еще хуже: когда случается революция, многие забывают и Божий закон, и людской. И любое преступление легко можно списать на «революционную необходимость». Любое убийство. Но я все равно приехал, чтобы попасть сюда вам под арест, но этой ценой увидеть своих детей, которые тяжело и опасно больны!.. И вот вы мне этого не позволяете. Вы сажаете меня под замок, как преступника. Но кто признал меня преступником? Какой суд? Какая власть? Какой закон?! Нет такого судьи, нет такого закона и нет такой власти! Вам не кажется разве, что те лица, кто отдает вам такие приказания, просто преследуют свои личные или, как говорят в народе, шкурные интересы?

Мне показалось, что народное словечко «шкурные» вовремя пришло мне в голову, потому что неожиданно зароптали и тихо запротестовали солдаты.

– Ваше благородие, – сказал один из них, пожилой, по виду из крестьян. – А про детей-то, чтоб запретить родителю увидеть хворых, никакого приказания не было! Нельзя ж так, чтоб родного отца к дитю не пустить. Мы ж не звери какие, не жандармерия! Надо бы сполнить отцовску просьбу.

– Запрещено, – повторил Чертков, однако, уже не так уверенно. – Но так будет лучше и для ваших детей… Сейчас ночь. Стоит ли их беспокоить? Днем все выясните.

В этих его словах прозвучало уже что-то человеческое.

– Но как они? В каком состоянии? – спросил я.

Поручик пожал плечами:

– Не могу знать. Но днем врач говорил, кажется, что сегодня лучше, чем вчера.

Именно при этих словах показался доктор Боткин. Спускаясь с лестницы, он кланялся уже издалека и заговорил, приближаясь:

– Да, Ваше величество, действительно, лучше. Доброго вам здоровья! – грустно приветствовал он меня.

– Здравствуйте, Евгений Сергеевич! – я сердечно пожал ему руку. Как мне показалось, он погрузнел и побледнел с тех пор, как я его видел в последний раз – Вот, видите, как все теперь оборачивается…

Он кивнул, всем видом своим показывая, что не хотел бы обсуждать мое новое положение.

– Всем теперь стало лучше, Ваше величество, – повторил он. Только у Ольги Николаевны еще держится тридцать восемь с половиной, но, с Божьей помощью, ждем перемен к лучшему.

– Тиф?

– Нет, к счастью, Ваше величество, – ответил Боткин. – Корь. Обычная детская корь. Но в старшем возрасте она всегда переносится тяжелее, чем в раннем.

– А ее величество… Александра Федоровна? Не заразилась? – спросил я. – Она в детстве, кажется, корью не болела.

– Да, ее величество мне это говорила, – ответил доктор. – Но государыня совершенно не заразилась и, скорее всего, не заболеет. Очевидно, у нее сильный врожденный иммунитет. Или, что тоже нередко встречается в жизни, в ней, как у очень любящей матери, поглощенной сильным желанием спасти и выходить детей, проснулись дополнительные силы, и болезнь перед ней отступила. Но преждевременно радоваться не следует, посмотрим, каково будет развитие…

Я резко повернулся к Черткову:

– Господин поручик! Но вы не можете мне запретить увидеть жену! Хоть на минуту, – неожиданно для себя умоляющим голосом прибавил я.

Тот поколебался.

– Хорошо, – решившись, ответил Чертков. – Но только на минуту – не больше.

И едва он произнес эти слова, по лестнице спустилась усталая сестра милосердия – моя дорогая Аликс. Ее сопровождал солдат с винтовкой и примкнутым штыком. О, Господи, дай мне выдержать и это испытание!

Мы приблизились друг к другу, я сжал ее руки, не решаясь поцеловать их при посторонних. Они были холодны, словно мрамор. От ее белого платка с красным крестом, застегнутого впереди наглухо, и серого сестринского платья сильно пахло свежими лекарствами, больше всего йодом, но сквозь эти чужие запахи я явственно ощутил родной запах детских волос, запах моих – наших детей…

– Darling, – шепнула она. – Им уже лучше – слава Иисусу Христу! – добавила она громче уже по-русски. И вдруг улыбнулась: – Ты их не узнаешь! Я их сегодня вечером, то есть уже вчера вечером остригла – всех наголо!

– Наголо? Как солдат-новобранцев? – улыбнулся я.

– Как солдат? Нет! – засмеялась моя Аликс. – Как бильярдные шарики! Шары!.. Они все совсем лысые.

Я увидел краем глаза, как отвернулся поручик Чертков, а солдаты заулыбались, покашливая. Тот, кто сопровождал мою Аликс, отошел в сторону и поставил винтовку к ноге.

– И замечательно! Правильно сделала, – заявил я. – Быстрее поправятся. Значит, корь…

– Слава Господу нашему – не хуже… Алеша принес от Макарова, товарища своего. А тот – из кадетского корпуса.

– Ну что же, – произнес я. – Детские болезни… Вот Евгений Сергеевич говорил когда-то, что они неизбежны. Все должны ими переболеть. А что ты, родная моя? – спросил я по-английски.

– У меня все хорошо. Вот Евгений Сергеевич не даст мне неправду сказать. Он ни на шаг не отходит, – благодарно глянула она на доктора. Он подтверждающе кивнул. – А ты?.. Ох, нет, не рассказывай сейчас… Потом, все потом!

– Но у меня тоже все очень хорошо!.. – произнес я, но тут, словно удар оглоблей, раздался отвратительный голос поручика Черткова:

– Гражданин Романов! Свидание окончено. Извольте проследовать под арест в отведенное вам помещение!

Бедная Аликс побледнела. Ее тоже ошеломили дикие слова, которые никогда никто из нас не слышал: «гражданин Романов», «свидание», «арест»… Но она, к чести ее, немедленно овладела собой и вернула все свое достоинство: никто не должен видеть, что мы страдаем. Никому мы не имеем права доставлять такую радость – видеть наши страдания! И сухо отчеканила:

– Покорно благодарю вас, господин поручик! Благодарю от всего сердца и с надеждой буду ждать следующего свидания с моим супругом!

Так нас разлучили…»



Николай перечитал еще раз слова жены, почувствовал, что у него увлажнились глаза, обернулся и посмотрел на постель. Александра крепко спала. Блики темного пламени сквозь отверстия печной дверцы перебегали по ее высокому лбу, по прекрасным пепельным волосам, в которых он уже без труда мог различать седину. Сын часто и шумно дышал, чуть приоткрыв рот. Николай закрыл тетрадь, посидел еще несколько минут и взялся за валенки.

Но как только он их стащил, снова раздался стук в дверь – негромкий, но требовательный.

Николай в одних шерстяных носках тихо подошел к двери.

– Кто? – вполголоса коротко и недовольно спросил он, хотя дверь не запиралась и любой из охранников мог войти без спроса. Раз стучат, значит, кто-то из своих – не из «польско-большевистской» партии.

– Ваше величество!.. Это снова Кобылинский. Срочно! Разрешите?

Николай осторожно открыл дверь и полковник вошел.

– Что за тревожная ночь, – устало проговорил Николай.

– Не извольте сердиться, Ваше величество, – извиняющимся тоном произнес полковник.

– Я знаю, Евгений Степанович, что вы по пустякам меня беспокоить не будете, – сказал Николай. – Так что же?

– Здешняя чека получила срочную телеграмму из Екатеринбурга. Тамошнее чековское начальство собирается выслать сюда отряд под командованием некоего Семена Заславского. У него приказ: захватить вас и этапировать к себе. Одновременно возможно прибытие отряда из Омска под началом какого-то матроса Хохрякова.

– Сведения точные? – тихо спросил Николай.

Кобылинский ответил с некоторым сомнением в голосе:

– За абсолютную достоверность ручаться не могу. Но исходят они от человека, который мне лично хорошо известен. Он уже не раз осведомлял меня о различных обстоятельствах, но они были не так важны для того, чтобы я тревожил Ваше величество малозначащей информацией.

– В моем положении не бывает малозначащей информации, – заметил Николай. – Ваши действия?

– Я подчиняюсь непосредственно правительству России, – твердо ответил Кобылинский. – Меня сюда командировало правительство. И только оно, и никакой другой орган или организация, может мне приказывать.

Николай скептически хмыкнул.

– Но ведь того правительства уже нет, – возразил он. – Теперь же у них другое!

– С юридической точки зрения, теперь у нас у всех другое правительство, – не согласился Кобылинский. – И совершенно не имеет никакого значения тот факт, считаем ли мы совнарком законным органом власти или нет, нравится он нам или нет. Никакого другого правительства, которое имело бы реальную, а не только желаемую власть, опирающуюся на военную силу, в России не существует. И поэтому для меня совершенно неважна политическая суть теперешней центральной власти. Главное, имеет ли она достаточно силы, чтобы требовать от моего отряда подчинения.

Николай помолчал, обдумывая его слова.

– Разумеется, по логике и по здравому смыслу, в ваших рассуждениях полный резон, – согласился он. – Осталось только узнать, согласятся ли с ними в этой самой чеке. До Петрограда все-таки далековато…

– Поэтому я не исключаю, что нам придется вступить… в огневой контакт с каким-либо из этих отрядов, – заявил Кобылинский. – Возможно, и с обоими. Личный состав отряда охраны к боевым действиям готов. Я только что получил подтверждение тому.

– Неужели согласны? – с сомнением спросил Николай. – А что же по сему поводу считает этот… комитет нижних чинов? «Товарищ» Дзеньковский не будет возражать?

– Ваше величество, солдатский комитет… – начал Кобылинский.

Неожиданно широко распахнулась дверь, и вошел Дзеньковский. Злобы на его физиономии за прошедший час прибавилось вдвое. Увидев на столе незнакомую тетрадь, подозрительно прищурился и спросил:

– Цо то пан заарештованный контрреволюцию пише?

Николай ответил неприязненно:

– Мне лично пока не известно, что такое контрреволюция! А пишу я отчет о всем, что здесь происходит. Вашему начальству пригодится.

Дзеньковский молча вытаращился и долго, не мигая, смотрел своими круглыми желтыми глазами на Николая. Потом небрежно сказал:

– То пану надо записать и про комитет жолнежовый – то есть солдатский. Про то, что он решил…

Во сне шевельнулся Алексей, и поляк неожиданно перешел на шепот:

– Я сполняю толко волю комитета жолнежового, котрый решил заарештованых мисцевой чеке не отдавать!

– Так ведь это ваше начальство! – удивился Николай.

– Мы не можем подчиняться местным лайдакам даже из чека. Про таких больших арестантов, как пан бывший царь, мы можем подчиниться только председателю Всероссийской чека товарищу Дзержиньскому. Или, в крайнем разе, Свердлову, Троцкому, а то Ленину.

– А если придется стрелять? – поинтересовался Николай.

– Будем стрелять, – равнодушно сказал злобный поляк.




11. ОТ ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ ОЛЬГИ – ВЕЛИКОЙ КНЯГИНЕ КСЕНИИ АЛЕКСАНДРОВНЕ



Тобольск,

февраль 1918 г.



Лимонный лист. Надо сильно потереть,

тогда пахнет[56]



Тетя Ксения, милая, дорогая[57].

Я так обрадовалась Твоему длинному письму. Большое спасибо, что написала. Слава Богу, что у вас в Ай-Тодоре все благополучно. У нас – так же, пока что жаловаться нельзя. Погода совсем не сибирская. На горе и в поле, говорят, доходило до 40 градусов мороза, а здесь внизу самое большое было 29 гр., но с ветром, что очень неприятно. Солнце светит почти всегда, и здесь оно какое-то особенно яркое. Сейчас уже темно, но луна светит сильно и масса ярких звезд. Очень хорошие закаты – тетя Ольга (великая княгиня Ольга Александровна. – Ред.) аппетитно бы нарисовала. Снегу прибавило за последнее время, и гора наша процветает, совсем не большая, в уровень забора, но и это хорошо, т. к. сверху видим проходящих и проезжающих. Иногда некоторые останавливаются и глазеют, и если часовой сердитый, то отгоняет их вовсю. Мы сейчас же и сами скатываемся, во-первых, чтоб не набиралась толпа, а потом, чтобы нас оттуда самих не попросили, что довольно скучно; но пока все благополучно. Возимся обыкновенно отчаянно и на днях Мария здорово подбила себе глаз. У нее до сих пор он распух и весь лиловый сверху и снизу. Она всегда ухитряется как-нибудь расшибиться, но ничуть не унывает… Пишу Тебе, сидя в коридоре на сундуке; оно как-то теплее и уютнее. Настасья Тебя целует. Она сидит около и вяжет чулки. Брат уже лежит. Mr. Gilliard ему читает что-то вслух до прихода папы и мамы. Теперь все увольняют старых солдат, и отовсюду понемногу разъезжаются, что грустно, т. к. это ведь лучшие люди. Как счастливо, что Тобольск так далек от железной дороги – Тюмень около 300 верст отсюда, и дорога туда весьма неважная. Во многих местах приходится переезжать Иртыш, и очень дорого берут за дорогу. По приезде в Тюмень спокойно у всех отбирают все вещи, даже у солдат. Столько слышишь удивительного, что если бы не сознание, что все губят и разрушают – можно было бы смеяться…



Тебя крепко-крепко целую душка маленькая Тетя Ксения и люблю.

Храни Тебя Господь.



Твоя Ольга.





12. ЧАЙКА



С ТУСКЛЫМ петроградским рассветом под серую солдатскую шинель, которая служила одеялом, заползал холод. Справиться с ним графинька, с недавних пор уже бывшая, Новосильцева не могла, несмотря на то, что в ее служебной характеристике отмечалась «повышенная физическая стойкость и способность нормально работать в самых неблагоприятных климатических условиях».

В ней что-то надломилось. Большевистский переворот 25 октября потряс ее, хотя, как профессионал, она не имела права на такие эмоции. А ведь аристократическо-буржуазный Петроград тогда еще был уверен: завтра или, по крайней мере, через неделю, в гарнизоне прекратится ежедневная митинговщина, военные поймут всю серьезность случившегося в Зимнем дворце ночью 25 октября. Думали, хватит роты стрелков, чтобы убрать из Смольного института Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов вместе с его председателем Лейбой Бронштейном, больше известным публике как Лев Троцкий. А заодно арестовать большевиков и их вождя Ульянова-Ленина. Подумать только: мощный полицейский аппарат, разветвленные спецслужбы, войска, казаки… И против них – горстка революционеров, нанесших тысячелетней империи смертельный удар. Но лишь немногие сумели правильно оценить случившееся уже 26 октября: большевики – это надолго.

Характеристику Новосильцевой подписал в свое время ее непосредственный начальник и одновременно ее единственный канал связи с разведуправлением Генштаба полковник Скоморохов. Он одним из первых в разведупре стал вводить систему профессиональной подготовки агентов-нелегалов.

Агент первой категории Новосильцева, псевдоним Чайка, освоила сначала систему владения телом и духом по системе йога Рамачараки (псевдоним англичанина Джона Аткинсона), овладела полусотней асан, уверенно продвинулась в пранаяме – технике накачки организма мощными запасами энергии. Научилась приемам японской борьбы джиу-джицу. Вполне удовлетворительно владела всеми видами русского и иностранного огнестрельного и холодного оружия. Умела отправить противника на тот свет с помощью простой шпильки для волос или осколка фаянсовой чашки. Она знала криптографию, науку вербовки и перевербовки агента, неплохо разбиралась в нюансах российской и мировой внешней политики. Ее жалованье составляло 2 тысячи рублей в год золотом.

Но не физическая и интеллектуальная подготовка сделали ее бесценным агентом русского Генштаба, а абсолютная засекреченность. Никто, кроме начальника разведывательного управления генерала Батюшина и его заместителя полковника Скоморохова, не знал ее настоящего имени. В личном деле Новосильцева значилась только под псевдонимом. В ее служебном досье не было не только ее фотографии, но даже словесного портрета – вообще какой-либо информации, по которой можно идентифицировать Чайку. Эта засекреченность впоследствии едва не стоила ей жизни.

Направлением ее работы были страны германской группы. Незадолго до рокового сараевского выстрела Гаврилы Принципа в австрийского эрц-герцога Фердинанда Чайка под именем Эльзы Суханек работала сестрой милосердия в военном госпитале в Берлине – неисчерпаемом кладезе ценной информации. Там в нее влюбился двадцатипятилетний обер-лейтенант Детлев фон Тресков, раненный не на фронте, а на дуэли с однополчанином и сокорытником по Гейдельбергскому университету – гауптманом Вильгельмом Браве. Из-за чего они подрались, не мог вспомнить ни тот, ни другой, потому оба тогда были изрядно пьяны. Дрались на отточенных, как бритва, старых студенческих шпагах, которые ни один, ни другой все время учебы почти не вкладывали в ножны.

В дуэлях немецких студентов главным было не дырку в противнике сделать, не проткнуть его насквозь, а слегка резануть ему физиономию. Оба во время учебы гордо носили на физиономиях множественные шрамы, при каждом удобном случае хватались за клинки, но и после окончания университета дуэли не были забыты. Однако на этот раз оба в боевом азарте превзошли самих себя.

Гауптман Вильгельм Браве залечивал в этом же госпитале такую же не опасную, но чувствительную рану, какую получил от него фон Тресков. Через неделю после того, как фон Тресков объяснился с Новосильцевой, ее увидел Браве, и тотчас в его груди что-то взорвалось. Он понял: все! Отныне без Lissy его жизнь не имеет смысла.

Однако ангелочек Lissy предпочла фон Трескова. Он был ей нужнее: дядя, гросс-адмирал фон Тресков, пристроил Детлева на службу в политическую разведку Генштаба. Здесь же служил и Вильгельм Браве, только в отделе военной контрразведки и считался одним из самых талантливых офицеров. Сближение с ним Чайке было запрещено – решение принял полковник Скоморохов.

Однако ни он, ни Новосильцева не смогли предвидеть всех последствий. Кто мог предположить, что появится такой фактор, как безнадежная влюбленность офицера германского генштаба, и это может поставить под удар не только планы разведупре, но и агента Чайку. Браве испытывал непереносимые муки и смертельно возненавидел своего счастливого друга-соперника. Чтобы устранить его с дороги, Браве придумал ход: представил начальству докладную, в которой заявил о необходимости провести негласную проверку на лояльность медсестры Эльзы Суханек, чешки, уроженки города Лемберга[58].

В докладной он сообщал руководству, что Суханек подозревается в шпионаже в пользу России.



Несчастный Браве тогда не подозревал, насколько он близок к истине.

Поначалу обер-лейтенант фон Тресков рассказывал любовнице самые свежие политические сплетни о кайзере, его семье и высшем генералитете, которые удивительным образом приводили Lissy в состояние повышенного любовного экстаза. Потом был вынужден развлекать ее уже разведывательной информацией, ибо одних сплетен стало не хватать для поддержания прежнего сексуального тонуса. Но когда Lissy после особенно сладких утех приступила к прямой вербовке обер-лейтенанта, то впервые в ее практике произошла осечка. Это было в тот день, когда Браве установил в соседнем номере записывающий фонограф, у которого дежурили двое агентов контрразведки.

Открывшуюся правду Детлев перенести не смог. Он тут же вытащил пистолет и пустил себе пулю в висок. Услышав выстрел, агенты Вильгельма Браве ворвались номер. Там они увидели бледную, забрызганную кровью русскую шпионку. Она держала в руках револьвер обер-лейтенанта и первым же выстрелом уложила одного агента. Другой упал на колени, умоляя о пощаде и обещая рассказать все.

Вместе с ним Новосильцева прослушала обе фонографических записи на восковых пластинках, которые успели сделать агенты, – всю сцену неудачной вербовки фон Трескова. Пришлось застрелить и второго агента. Фонографические пластинки полетели в камин, где от них в мгновение ока остались только пустые металлические диски.

Она уходила с четвертого этажа гостиницы через крышу: здание уже было оцеплено полицией и жандармами. Через час она позвонила Вильгельму Браве с почтамта на Фридрихштрассе.

– Вилли! – воскликнула Lissy и заплакала. – Случилось ужасное!.. Детлев… он…

– Что-нибудь натворил? – мрачно спросил гауптман.

– Да.

– Что же?

– Понимаешь, он мертв. Совсем.

Браве помолчал, оценивая новость.

– Как это случилось?

– Я застрелила его, – спокойно ответила Lissy. – Он пытался убить меня, когда я отвергла его требование работать на русскую разведку.

– Кто требовал, чтобы ты работала на русскую разведку?! – поразился Вилли.

– Детлев требовал – обер-лейтенант фон Тресков, кто же еще! – огрызнулась Lissy. – Сначала пригрозил, что бросит меня, если я не войду с тобой в греховную связь и не стану следить за тобой и все ему докладывать!.. – она всхлипнула. – А когда я отказалась, он вытащил из своих штанов очень большой… револьвер!!! Но тут в комнату вбежал человек, постоялец из соседнего номера, и Детлев его застрелил!.. – тут она зарыдала так, что посетители почтамта стали на нее оглядываться. – Тогда я выхватила у него пистолет и застрелила его самого! – она говорила с сильным славянским акцентом, который придавал ее голосу особую прелесть, и сердце Браве поневоле наполнилось острой жалостью.

Lissy замолчала, увидев, что к ней направляется полицейский. В эту минуту Вильгельму Браве принесли в кабинет оперативную сводку, и он прочел в ней об убийстве в гостинице «Цум кляйнен Бэр» обер-лейтенанта фон Трескова и двух своих агентов.

– Ты где находишься? – быстро спросил Браве.

– В отеле «Адлон», – всхлипнула Lissy.

– Жди меня там! Никуда не уходи и ни с кем не вступай в разговоры! – приказал Браве и вызвал дежурный штабной бенц. – Ни шагу оттуда!

– Хорошо!.. Я жду тебя как ангела-спасителя! – и повесила на аппарат наушник и микрофон.

– Фройляйн нуждается в помощи? Что-нибудь случилось? – участливо спросил подошедший полицейский.

– Спасибо, герр офицер! Уже все в порядке. Сюда едет мой близкий друг генерал фон Тресков, он со всем справится.

И вышла мимо остолбеневшего полицейского на Фридрихштрассе. Он козырнул ей вслед.

Отель «Адлон» был в десяти шагах от почтамта. Едва Новосильцева подошла к подъезду, как напротив нее резко затормозил мерседес-бенц. Из машины выскочил гауптман Браве.

– Вилли! Родной!.. Любимый!.. – бросилась ему на грудь рыдающая Lissy. – Смотри, что я нашла у Детлева. Это ужасно!..

Она увлекла Браве в сторону от гостиничного швейцара и от автомобиля за угол. Там открыла свою сумочку, вытащила никелированный бельгийский браунинг и выстрелила два раза Вильгельму Браве точно между глаз. Он упал. Lissy положила браунинг в сумочку, спокойно подошла к трамваю, остановившемуся за углом, вошла в вагон, села на свободное место, заплатила за билет, проверила сдачу и уехала. Через две остановки вышла, поймала такси и приказала везти себя в отель «Кайзер Вильгельм», где сняла апартаменты на имя княгини Попеску из Букуреста[59].

Отсюда Новосильцева позвонила в свой госпиталь и попросила недельный отпуск в связи с внезапной смертью дяди в Праге. После чего заказала себе билет на двенадцатичасовой экспресс до Брюсселя.

Прибыв на место, бывшая медсестра дала в Петербург телеграмму: «Остаюсь в Бельгии в связи с получением наследства варшавского дяди». Еще через день она была в Варшаве, где встретилась с полковником Скомороховым. Он сделал ей выговор с предупреждением о неполном служебном соответствии.

Глядя, как в глазах Чайки выступили слезы, Скоморохов, тем не менее, хорошо осознавал, что на выговор ей наплевать, как, впрочем, и на свою службу в разведке. Она пошла туда из-за него. Шесть лет назад двадцатилетняя Дуня Новосильцева влюбилась в красавца флигель-адъютанта Скоморохова, которого впервые увидела на святочном балу у великого князя Георгия Александровича в Аничковом дворце. Ее туда привела мать, Мария Карловна Новосильцева, урожденная графиня фон Ливен. Графиня-мать была настолько хорошенькой и настолько моложавой в свои сорок шесть лет, что почти каждый гость, заговаривая с ней, считал своим непременным долгом заметить, что с трудом отличает ее от дочери даже при слишком ярком свете новомодного электричества.

Роковой обольститель Скоморохов разбил сердце несчастной девушки и самым циничным образом использовал ее первое и чистое чувство в служебных целях. Он это делал уже не раз с другими женщинами, и совесть нисколько полковника не тревожила – дело превыше всего. Дуне Новосильцевой полковник сумел внушить, что ее работа секретным агентом – единственное условие их возможной близости. Девушка совершенно потеряла голову, и вскоре полковнику удалось толкнуть ее на следующий шаг, недавно совершенно для нее невозможный. В ее служебные обязанности стали входить, как высказался Скоморохов, «экспрессивные разведывательные контакты» с теми мужчинами, на которых указывал разведупр Генштаба. Для этого ей пришлось долго ломать себя, испытывая то, что немецкий поэт Гейне называл «Zahnschmerz im Herzen»[60]. Но ни разу ей в голову не приходило, что Скоморохов просто использует ее.

До провала в Берлине у нее было несколько таких «контактов». Офицеры различных армий и штабов, члены европейских правительств, депутаты парламентов, банкиры, промышленники… Вступая в «экспрессию» с очередным объектом вербовки, она чувствовала, как черствеет ее сердечко, и в один из дней поняла, что у нее никогда не будет нормальной жизни.

Но и Скоморохов, чем дальше узнавал Евдокию, тем больше замечал с удивлением, что она становится ему дорога уже не только в качестве агента.

Когда наступил март 1917-го, Новосильцева находилась в Инсбруке, куда прибыл на короткий отдых генерал-фельдмаршал Пауль фон Гинденбург, начальник Генштаба и будущий президент Германии. Чайка должна подойти к объекту как можно ближе и ждать инструкций из Петрограда. Она сумела познакомиться с 70-летним, но еще бравым воякой. Однако инструкций не последовало.

Через два дня, узнав об отречении Николая II, образовании Временного правительства, развале Генерального штаба и его структур, о том также, что Керенский выпустил из тюрем всех уголовников, которые подожгли Верховный суд и уничтожили все его архивы, Новосильцева – агент высшей категории и женщина без нервов – неожиданно для себя испытала самое настоящее потрясение. Она сразу поняла масштабы катастрофы и то, как эта катастрофа отразится на ее личной жизни.

О своей безопасности Новосильцева беспокоилась мало, разоблачить ее мог только Скоморохов. В Лозанне на ее личном счете скопилась солидная сумма. На проценты можно было прожить, не нуждаясь, многие годы.

В сущности, с царской Россией ее ничто не связывало. Друзей и близких у нее не было – служба не позволяла. Мать умерла еще в четырнадцатом году от жестокой инфлюэнцы. Новой России Новосильцева ничего не была должна. Царь, бежавший от власти, освободил ее от присяги. «Но ведь он освободил не только меня, но и Александра… Сашу…» Да, они оба теперь свободны, ведь уже нет государства, которое привязало к себе ее и Скоморохова, словно каторжников к галерной скамье. Заплатив за свободу высокую цену, они теперь смогут жить для себя.

С Петроградом почти два месяца не было никакой связи. Досидев в Инсбруке до апреля, Новосильцева выбрала из своих заграничных паспортов французский на имя Моники Ронэ и русский, выданный череповецкой мещанке Марии Свиридовой, проживающей в Москве в собственном доме.

До Копенгагена она добралась железной дорогой. Оттуда пароходом в Стокгольм, и дальше снова поездом – через Финляндию в Петроград.

Она прибыла на финляндский вокзал вечером 4 апреля. Вышла на площадь и оказалась в кипящей ликующей толпе. Оказывается, этим же поездом из Гельсинфорса приехал главный русский социал-демократ большевик Ульянов-Ленин. И это его встречала толпа – худые бледные рабочие, расхристанные солдаты – явные дезертиры – и наглые с виду братишки-матросы, которые подметали мостовую широченными клешами. Братишки – все в перевязанных крест-накрест пулеметных лентах, обвешанные гранатами – непрерывно лузгали семечки. Особенно поразило Новосильцеву то, что на вокзальной площади оказалось много студентов и даже чиновников в вицмундирах.

Вдруг толпа умолкла. Лучи прожекторов скрестились на башне зеленого броневика, на котором издалека можно было прочесть его имя, выведенное белой краской: «Врагъ капитала». На башню подсадили невысокого полноватого человека – лысого, с небольшой рыжей бородкой. Он заговорил – громко, эмоционально, при этом сильно картавил.

Новосильцева потом толком не могла вспомнить, о чем говорил этот по-дворянски грассирующий человек, выразительно жестикулировавший правой рукой с зажатым в ней небольшим темно-серым кепи. Она просто не понимала его. Однако ее неожиданно, как и многих других в толпе, охватило электрическое напряжение речи главного большевика и вызвало непонятный восторг. Она глядела на Ульянова, бросавшего в толпу какие-то длинносложные слова, и поймала себя на мысли, что готова слушать его бесконечно, хотя ей было все равно, какой смысл в его странной, ломающейся и картавой речи.

Большевик внезапно остановился, сделал паузу, вздохнул и выкрикнул:

– Никакой поддеггжки Вгеменному пгавительству!

Толпа заревела.

Он дождался тишины.

– Да згавствует социалистическая геволюция!

Снова взрыв ликования. Какой-то матрос стал палить в воздух из маузера. К нему присоединился грязный бородатый солдат. И вот тогда-то тяжелое предчувствие сжало Новосильцевой сердце.



Она остановилась в «Астории», в номере с видом на Исаакиевский собор и на удивительную статую императора Николая I. Царский конь, поднявшийся на дыбы, держался всего на двух точках.

Новосильцева позвонила в разведупр и попросила к телефону полковника Скоморохова.

– В настоящий момент полковника нету, – весело ответил ей молодой мужской голос. И тут же закричал:

– Алло, алло! А вы, мадамочка, извиняюсь, кто будете и где находитесь?!

Ее резанули хамоватые «мадамочка» и «извиняюсь», и она ответила голосом деревенской дуры, нажимая на «о»:

– Родственница я ему, племенница, с Костромы приехала.

– А разве у бывшего… у полковника Скоморохова есть племянница? Ваш номер мадам? – закричал он. – Вы откуда телефонируете? Алло! Алло!

– Ты, оказывается, не только хам, но еще и дурак, – ответила Новосильцева, бросила трубку и крутанула руку аппарата, дав сигнал отбоя.

Она быстро оделась и взяла зонтик. Проверила браунинг, положила его вместе с запасным магазином в муфту. Сожгла в камине французский паспорт, по которому въехала в Россию, разворошила серебряной кочергой пепел и осталась мещанкой Марией Свиридовой. Разбросала свои платья на кровати и ушла. Извозчик отвез ее в гостиницу «Киев» на Обводном канале.

Оттуда позвонила еще по одному номеру – единственному, который у нее остался для связи.

– Ал-ле, – сразу ответил ей какой-то хриплый мужик. – Барина нету, они уехамши за границу.

– Саша, – шепнула Новосильцева, – это я…

– Барин уехамши! – уже с некоторым раздражением повторил мужик.

– Это я, Саша… я только что приехала…

– Ты… – выдохнул мужик уже голосом Скоморохова. – Стой, где стоишь, я сейчас же буду.

– Я в гостинице «Киев».

Через час в дверь номера постучали. На пороге стоял бородатый сбитенщик в поддевке, в смазных сапогах, в руках – суконный картуз. Это был Скоморохов.

… Потом было 25 октября, все провалилось в ад окончательно. В Петрограде начались аресты, потом новое правительство – Совет народных комиссаров – переехало в Москву, еврейский студент Канегиссер стрелял в еврейского председателя петроградской чека Урицкого. Начался красный террор.

Новосильцева каждый день торопила Скоморохова с отъездом в Швейцарию, пока еще оставалась возможность, и большевики не закрыли границу окончательно. Но он отвечал, что его держит чрезвычайно важное дело, связанное с семьей бывшего царя, которая уже полгода как пребывала в Тобольске, куда ее выслал Керенский.

– Уж не вздумал ли ты освобождать Романова?

– Пока не спрашивай, моя дорогая чаечка. Пока не хочу взваливать на тебя груз лишних сведений. Хочу, чтоб он не давил тебе на душу.

– Как же ты без меня? Ты ведь намереваешься ехать – без меня собираешься?

– Кто тебе сказал, Дуняша? – удивился он.

– Ну, кто же мне скажет! – воскликнула в отчаянии Новосильцева. – Я же здесь совсем одна, я везде одна, даже имени своего у меня нет!.. Я просто чувствую и не ошибаюсь, что тебе надо ехать, что ты хочешь этого, но не готов. И не знаешь, как быть со мной и что со мной делать…

– Милая, – привлек ее к себе Скоморохов. – Еще немного терпения. Скоро мы будем свободны. Может, и Россия тоже…

– Она умирает, – возразила Новосильцева.

– Но и умирающий больной способен спастись, если получит сильное лекарство.

– А если его уже поздно лечить? – грустно спросила она. – Если у больного не осталось шансов?

– Шансы есть всегда, – с нажимом произнес Скоморохов. – Почти всегда, – уточнил он.

Помолчав немного, он сказал:

– Вот что, Дуня. Запомни фамилию – Стоянович. Я не знаю, как именуется сейчас этот человек и где он сейчас, на кого служит. Скорее всего, на большевиков. Я жду его, он должен выйти на связь. Это единственный человек из нашей с тобой бывшей службы, которому я еще осенью сказал о тебе. Кроме того, он мой друг. Если со мной что-нибудь случится, он найдет тебя. Или ты его. Да, – хлопнул он себя по лбу. – Странно, только сейчас вспомнил – память, что ли слабеет от отсутствия шустовского коньяка и белужьей икры? – усмехнулся Скоморохов. – Буквально за неделю до февральского переворота ты была произведена в офицеры – первый случай после кавалерист-девицы Дуровой. «Офицер Генерального штаба поручик Чайка, личный секретный агент полковника Скоморохова». Вот как это звучало бы вчера, а сегодня никак не звучит.

– Зачем мне, Саша?.. Это вы, мужчины, любите играть в эмалевые побрякушки, в оружие. Аксельбанты, эполеты, кресты, пистолеты… Смешной ты человек. Я думала, ты меня знаешь лучше.

– Я знаю тебя лучше. Офицерский чин – это же не от меня, это же государство, Родина…

– Оставь. Не хочу даже слышать. Нет государства и нет Родины. Мы хорошо работали, а ее не сохранили, не спасли, не помогли. Значит, такова определена судьба. Простояла Россия тысячу лет без малого, наверное, хватит. В тринадцатом году казалось[61], что она еще тысячу простоит, а видишь, каких-то пять лет – и мы на обломках. Нет, она уже никогда не поднимется, из обломков корабль не построить.

Они сидели в маленькой комнатушке загородного дома, чьей-то «бывшей» дачи, глядели на огонь в печурке, куда бывший полковник Скоморохов подбрасывал книги из хозяйской библиотеки.



В Петрограде был голод. Но ужин у них сегодня был лукуллов: сухая вобла на двоих и кипяток с горстью грязного сахара-песка, который Скоморохов обнаружил под буфетом на кухне: видно, кухарка хозяев была неряхой. Но ни одна ночь не была для Новосильцевой такой счастливой, как эта.

На следующий день Скоморохов, вернувшись из Петрограда, сообщил, что наконец-то получил долгожданную явку в трактире с нумерами на Тамбовской, рядом с Народным домом графини Паниной. Они пошли вдвоем, рассчитывая, что двое мещан, бедно одетых, по виду муж и жена, не вызовут у патрулей и чекистов подозрений. От голода их обоих пошатывало.

– Только бы ветер не поднялся – унесет! – с трудом улыбнулся Скоморохов.

– Тебя одного – да. Нас двоих – никогда. Никогда – пока мы вместе.

Трамваи не ходили, об извозчике нечего было и думать, а путь предстоял не ближний – из Озерков. К вечеру они пришли. В промерзшем трактирном номере завернулись в рваное одеяло и стали ждать.

Внизу забренчал расстроенный рояль, кто-то попытался сыграть мелодию самого развратного танца эпохи – «Танго цветов».



В притоне много вина.

Там пьют бокалы до дна.

Там тихо веет печаль,

Звенит разбитый рояль…





Потом музыка внезапно оборвалась, и пианист заорал, аккомпанируя себе одной басовой клавишей:



А девочка Надя,

А что тебе надо?

Ничего не надо,

Кроме шоколада!

Раньше был я вором,

Звали меня Мишка,

А теперь я комиссар…





С пушечным грохотом слетела с петель дверь, выбитая снаружи одним сильным ударом, и свалилась на пол. В комнату ворвались трое вооруженных, в черной коже, с маузерами в руках:

– Бросай оружие, контра! Стреляю! – крикнул самый рослый из них.

– Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, бандитизмом и саботажем, – спокойно сообщил главный, показав издали какую-то бумажку с чернильным штемпелем. – Полковник Скоморохов, вы арестованы. А вы кто, гражданка? Документы!

– Случайная знакомая, – торопливо ответил Скоморохов, – шлюха с Лиговки, я ее только что оттуда привел.

Чекист пристально посмотрел Евдокии в лицо. Скоморохов одним рывком вскочил с кровати и толкнул Новосильцеву к окну. Она едва не упала – и не упала потому, что боялась не подняться. Последнее, что ей врезалось в память и осталось на всю жизнь, – безоружный Скоморохов бросается, раскинув руки, навстречу чекистам и те открывают огонь. Чекист бегло стреляет из маузера в голову Скоморохову, по комнате разлетаются окровавленные клочья.

Евдокия вышибла локтем оконное стекло и прыгнула с третьего этажа в сугробы слежавшегося грязного снега. Проходным двором ускользнула на Бронницкую, откуда переулками на Загородный, потом на Забалканский проспект. До утра она пряталась от патрулей в каком-то узком, словно шкаф, дворе. А когда рассвело, добралась до Сенной площади, где уговорила какую-то мещанку сдать ей за две золотых «николаевки» угол на неделю.



Новосильцева пролежала в постели двое суток, без еды и почти без сна, только изредка вставая, чтобы попить воды в ванной. На кухне воды не было, замерзли трубы. Но в ванной, в водогрейной колонке она еще оставалась. Никто Евдокию не беспокоил. Квартирная хозяйка со странной фамилией Отползант как получила деньги, так и скрылась неведомо куда.

На третий день, проснувшись от стужи в квартире, Новосильцева почувствовала себя лучше. Чувство голода пропало, вместо него пришла легкая бодрость. Она уже хотела встать, как услышала скрип замка входной двери: в квартиру вошли явно несколько человек. Ее чувства из-за трехдневного голода обострились, и через свою полуоткрытую дверь она услышала шепот Отползант:

– Она здесь. Еще спит, буржуйка недорезанная.

«За мной», – догадалась Новосильцева. Она даже не успела встать с постели. Четверо чекистов ворвались в комнату и уже выламывали ей руки.

– Гражданка Свиридова! – сказал один из них. – Или, может, не гражданка, а госпожа? Следуйте за нами, вы арестованы.

– Ордер? – равнодушно спросила она.

– Смотрите, грамотная! – удивился чекист. Он поднес к ее глазам бумажку с плохо читаемым машинописным текстом, бледным штемпелем и размашистой подписью: «комиссар В. В. Яковлев».

Ей разрешили одеться, причем никто из них даже и не подумал выйти из комнаты или хотя бы отвернуться. Мало того: напряженно держали под прицелом четырех стволов.

Вышли во двор. У ворот ждал извозчик в коляске на резиновом ходу.

– На Гороховую! – крикнул главный чекист, лошадь рванулась с места в карьер.

«Значит, в чека. Что ж, посмотрим, как у них там расстреливают», – равнодушно подумала она. Смерти она не боялась уже очень давно.

Лихач остановился на углу Гороховой и Адмиралтейского проспекта. Чекисты, крепко держа Новосильцеву за локти с обеих сторон, поднялись вместе с ней на третий этаж по крутой лестнице черного хода, где на каждой площадке стояли вооруженные матросы или солдаты.

По узкому коридору – двоим едва разминуться – провели арестованную к дальней двери, по обеим сторонам которой стояла охрана, тоже матрос и солдат. Главный конвойный вошел первым, и она услышала, как он докладывает:

– Товарищ комиссар, арестованная Мария Свиридова доставлена!

– Введите! – приказал глубокий мужской бас.

Ее ввели в комнату, где за большим столом, покрытым черной кожей, сидел офицер в полевом кителе без погон и двумя портупеями параллельно вдоль плеч, как у белых офицеров, а не крест-накрест, как нынче носят красные командиры. «Как написали бы в романах, лицо палача не было лишено приятности, – отметила Новосильцева. – Интересно, он сам будет меня расстреливать или поручит матросам?»

В лице комиссара, действительно, не было ничего зловещего. Простой русский офицер, лет сорока пяти, светловолосый, с темной аккуратной интеллигентной бородкой. В штатском его можно было бы принять за земского врача.

– Свободны! – приказал он конвойным. И обратился к Новосильцевой: – Садитесь, Евдокия Федоровна.

– Меня зовут Мария Ивановна Свиридова, мещанка из Череповца. У вас мой паспорт.

– Да, я знаю, что из Череповца, – кивнув, согласился офицер. – Но вашего паспорта у нас нет. Его украла у вас ваша квартирная хозяйка – алкоголичка Отползант. Когда у нее кончились ваши деньги, которых ей хватило лишь на два дня пьянства, она ваш паспорт продала. А потом и вас. Нужно сказать, мне очень повезло. И вам тоже, – добавил чекист.

– Да, – ядовито согласилась Евдокия. – Нам с вами очень повезло. Особенно мне. Ведь только здесь я могу найти защиту от контрреволюции, бандитизма и саботажа.

– Верно, – подтвердил офицер. – Евдокия Федоровна… – в раздумье добавил он.

– Я не Евдокия Федоровна! – раздраженно возразила Новосильцева. – Я же ясно вам сказала: Мария Ивановна…

– Да-да, Свиридова, мещанка из Вологды… – согласился чекист.

– Из Череповца!

– Да ведь все равно – Череповец, Кострома, Вологда – не имеет значения.

– Но я не имею чести знать вас, – сказала Новосильцева. – Я очень хочу знать имя человека, который вытащил меня, больную, из постели и сейчас собирается отправить на расстрел. Ведь именно этим вы здесь занимаетесь?

– Да как сказать… Всем понемногу. Позвольте представиться: комиссар Яковлев, Василий Васильевич…

Он встал и открыл дверь.

– Караульный!

Вошел матрос.

– Пожалуйста, товарищ… товарищ… Как ваша фамилия?

– Энгельс, – подсказал матрос.

– В самом деле? – удивился комиссар Яковлев. – Я почему-то думал, что ваша фамилия Распутин – как у этого… у старца.

– Это вчера у меня была такая фамилия, – пояснил матрос. – И кто ни слышит, сразу спрашивает – родственник ли Григорья Ефимыча, который царицку-то пользовал. Надоело, товарищ комиссар! С сегодняшнего у меня другая фамилия. Документы уже справляют.

– Что ж, замечательно! – обрадовался Яковлев. – Товарищ Энгельс, принесите, пожалуйста, чаю… Еще там что-нибудь, если найдется – для гражданки.

Через минуту матрос Энгельс принес два стакана с жидкостью странного розового цвета и к нему крошечный кусочек сушки.

– Чай морковный – прошу извинить, – сказал комиссар. – В Петрограде голод.

– Слышала, – с иронией отозвалась Новосильцева.

– Голод в Москве, Иванове, Вологде, Мурманске… Даже на Дону голод. А ведь там и на Волге амбары ломятся от хлеба. Берите, пожалуйста, это… Не птифур, конечно. Его, наверное, просто так, без предварительной обработки, раскусить будет трудно. Макайте, пожалуйста, в чай.

Она макнула, подождала, пока сушка впитает розовую жидкость, и деликатно откусила самую крошку. Жевала медленно и тщательно, помня первое правило йоги: твердую пищу – пить, жидкую – жевать. Так можно насытиться коркой хлеба на целый день.

Комиссар еще походил молча по комнате, потом остановился и, чуть склонившись к Новосильцевой, тихо сказал:

– Сашу… Александра Васильевича предали. Я не успел его предупредить и спасти. Вам, Евдокия Федоровна, фамилия Стоянович о чем-нибудь говорит?



13. КУЛИКОВСКАЯ-РОМАНОВА В СМОЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ



– Я вас поняла, господин мэр, – сказала Куликовская-Романова и с усилием выбралась из узкого кресла, поставленного впритык к огромному рабочему столу Собчака. Это было специальное кресло. Оно было уже обычного, ножки его были укорочены сантиметров на десять-пятнадцать. Поэтому мэр, сидящий за своим необъятным столом, всегда возвышался над посетителем, что, по замыслу новых психологов Смольного, должно вызывать у просителя подсознательное желание ни в чем не перечить хозяину кабинета. И даже если среди посетителей попадался человек, психологически сильный, все равно, он скоро чувствовал себя неладно и старался поскорее уйти.

Собчак торопливо вскочил, подошел к гостье, изящно склонился, чтоб поцеловать ее руку, но Куликовская-Романова вовремя отступила на шаг.

– Не могу от вас скрыть, – сухо добавила она. – Я разочарована. Мне предполагался любой результат нашей встречи, но не такой. Мне до этой минуты казалось, что дело, о котором я хлопочу, меньше всего носит частный характер. И Петербург, его градоначальники должны быть заинтересованы в нем больше, чем я, – она говорила по-русски с едва заметным «дореволюционным» акцентом.

Мэр очень огорчился.

– Ваше сиятельство… – проникновенно заговорил он.

– У меня нет титула, – пояснила Куликовская-Романова.

– Да не может быть! – удивился Собчак. – Я полагал, что вы, выйдя замуж, получили автоматически титул мужа.

– Мой муж тоже не имеет титула.

– Кто же вам сделал такую гадость? – возмутился Собчак.

– Вы, – ответила Куликовская-Романова.

Собчак несколько натянуто засмеялся.

– Мне очень нравится ваше чувство юмора. В нем есть что-то тонкое, английское, – заявил мэр.

– А почему, господин мэр, вы решили, что я шучу?

Он ничего не сказал и выжидающе смотрел на посетительницу.

Куликовская-Романова пояснила:

– Говоря о тех, кто лишил моего супруга его титула, я имела в виду, прежде всего коммунистов, из-за которых почти вся русская аристократия бежала из России. Вы ведь тоже коммунист? По крайней мере, по убеждениям?

Удивлению мэра не было границ.

– Откуда у вас эти совершенно непроверенные, не имеющие отношения к действительности сведения? – обиделся он.

– От вас.

– Что-о? – не поверил своим ушам Собчак.

– От вас лично, – повторила она. – Мне довелось видеть по телевизору ваше выступление. В начале вашей «катастройки». Вы тогда сообщили всем, что самое любимое ваше чтение – журнал «Коммунист» и что самая большая ваша мечта – вступить в КПСС, – пояснила Куликовская-Романова.

– Ах, вот что! – подавляя досаду, сказал мэр. – По телевизору, значит, видели… Но разве можно все так понимать – буквально? Все не так просто на этом свете.

– Думаю, и на том свете будет не проще, – заметила она.

– Ольга Николаевна, – сменил тему мэр. – Я с огромным уважением отношусь к вам и вашей деятельности. Но ваша просьба невыполнима. Мало того – совершенно нереальна. Прошу меня понять, – проникновенно произнес он. – Даже я, человек не последний в новой демократической России и мэр такого города, как Санкт-Петербург, не всесилен. Увы!

– Однако позволю себе заметить, что и не рассчитывала на всесилие мэра даже такого города, как Санкт-Петербург, и на всесилие человека, не последнего в России, – холодно произнесла Куликовская-Романова. – Мне и в настоящую секунду кажется, что моя просьба – пустяк, и вы в состоянии решить ее теперь же… Господь с вами! Прощайте.

Она повернулась к нему спиной и, не торопясь, но все еще легкой для ее семидесяти лет походкой направилась к двери.

Собчак и сам не понимал, почему он отказал ей в сущем пустяке. И даже меньше, чем пустяке. Собственно, что он о ней знал?

, Куликовская-Романова. Ольга Николаевна. Вдова недавно помершего Тихона Николаевича Куликовского-Романова – родного племянника Николая Второго. Сын великой княгини Ольги Александровны – сестры последнего царя.



…Великая княгиня побывала замужем дважды. Сначала за герцогом Петром Ольденбургским. Петя оказался педерастом. После нескольких лет мучений, Ольга Александровна выпросила у брата разрешение на развод. Он согласился, но не раньше, чем через четыре года.

Она срок выдержала, после чего заявила брату-императору, что давно любит ротмистра Николая Куликовского, а коль скоро брат подписал Манифест от 17 октября и законы империи все равно меняются, то она не видит никаких препятствий к своему браку с простым офицером, а не с особой династического рода.

Царь Николай дал согласие. Но поставил условие: после развода подождать еще пять лет.

Великая княгиня Ольга и ротмистр Куликовский дождались. Брак оказался на редкость счастливым. Из последних Романовых только Ольге и повезло. Уже в Дании у нее родился сын Тихон, который, разумеется, не имел никаких династических прав и обязанностей, поэтому он тоже женился по любви – на дочери казачьего есаула Ольге Пупыниной.

Вплоть до окончания второй мировой войны молодые жили в Дании, у матери, Ольги Александровны и бабушки – вдовствующей императрицы Марии Феодоровны. Но после 1945 года пришлось Ольге Александровне бежать из материнского дома в Канаду. Ей грозили большие неприятности за помощь, которую она оказывала русским, которые имели несчастье служить в гитлеровских войсках.

Тихон с женой жили в Торонто, детей у них не было. Всю жизнь они работали, вышли на пенсию, и вот недавно Тихон Николаевич умер, а его вдова основала благотворительный фонд имени своей усопшей свекрови и зачастила в Россию.



Собчак нажал кнопку звонка. Дверь тотчас же бесшумно отворилась. В проеме показалась голова его нового помощника-референта – манерного черноволосого малого. У референта было странное имя для парня – Ира. Правда, оно происходило от Ираклия, под которым парень действительно был записан в паспорте, но все-таки… Противно мужика называть бабским именем, но делать было нечего. Скрепя сердце, Собчак согласился взять парня, чьи гомосексуальные интересы не стали секретом для мэра. Каждый раз, когда приходилось здороваться или прощаться за руку с новым помощником, Собчак потом с отвращением отмывал ладони в небольшой туалетной комнате за дополнительной дверью, замаскированной под деревянную панель. И каждый раз он осознавал будто заново, что этим же краном пользовались до него легендарные личности – от председателя исполкома Коминтерна Зиновьева, получившего в 1937 году заслуженную пулю, и до последнего в истории России секретаря обкома КПСС академика Гидаспова, который совершенно неожиданно для себя – исключительно по воле Горбачева – ненадолго оказался в этом же кабинете.

Новый помощник, хамоватый, хитрый, но при этом совершенно бестолковый парень, только вносил сумятицу в работу административного аппарата мэрии – тяжеловесного неуклюжего механизма.

Парня Собчаку навязала знаменитая демократка Старовойтова, о которой Собчак заявил на ежегодном приеме-банкете в Смольном, куда пообщаться с властью традиционно приглашались самые видные люди в городе:

– Удивительный талант у нашей Галины Васильевны! Жаль, ее здесь нет сейчас – Москва слишком много прав заявила на нашу знаменитую землячку… Неудивительно: Галина Васильевна – лучший в нашей стране, а может, и в мире, специалист по межэтническим отношениям. Обратите внимание: как только между карабахскими армянами и азербайджанцами затухает война и обе стороны заявляют о желании переговоров, наша Галя тут же летит на Кавказ. И уже на следующий день война возобновляется. С еще большим ожесточением. У нее явно есть какое-то волшебное слово. Какая-нибудь говорящая щука исполняет все, о чем Галя попросит.

Собчак обнаружил, что в зале возникла недоуменная тишина. Гости озадаченно уставились на мэра. Он поспешно добавил:

– Шутка! Это была просто шутка!

Но было поздно.

Старовойтовой, конечно, тут же донесли. Встречаться с Собчаком по этому поводу она сочла роскошью и написала ему записку. В ней было всего две фразы: «Меньше всего я ожидала, что именно Вы способны выстрелить мне в спину и еще сделать контрольный выстрел! Только не говорите, что Вы всего-навсего пошутили. Г.С.».

Собчак тут же позвонил Старовойтовой на ее «мотороллу» – тогда сотовый телефон был редкостью и роскошью. Почти тридцать минут он разъяснял Старовойтовой, что он, действительно, всего лишь не очень удачно пошутил и просит у нее прощения – готов даже стать на колени. Но она заявила, что Собчак разоряет ее разговором по мобильнику, и отключилась.

Так в отношениях двух «демократических харизм», как их называла пресса, образовалась трещина. Она неуклонно расширялась и, наконец, превратилась в пропасть и нанесла огромный вред святому делу демократизации. Но восстановить прежнее было уже невозможно. Да в то время и самой Старовойтовой стало уже не до выяснений, кто кого первым назвал гусаком. Она постепенно стала отходить от политики и все больше погружалась в бизнес.

С первой же минуты Собчак испытал к своему помощнику непереносимую брезгливость. Но делать нечего: как потом он выяснил, парня Старовойтовой сосватал сам Костиков, пресс-секретарь президента Ельцина. Придется потерпеть, пока не подвернется удобный повод убрать этого юного педераста из Смольного. Достаточно того, что они уже захватили Кремль, полезли в аппарат Верховного Совета России, начинают командовать большой прессой. Теперь им понадобился Питер, и они постепенно они прибирали к рукам Ленсовет. На какое-то время Собчак их остановил, подсказав Лизунову, чтобы милиция провела акцию устрашения. И через несколько дней весь город, прильнув к телевизорам, видел, как милиция брала одного из самых заметных демопедерастов – депутата Левашова, которому прямо под телекамерами, на его рабочем месте, надели наручники, торжественно вывели из Мариинского дворца и затолкали в милицейский форд[62]. Следствию удалось предъявить Левашову обвинение в совращении малолетних и посадить на шесть лет.

Юрист Собчак прекрасно понимал, что там, где внедрился хоть один педераст, скоро появятся другие. В этом смысле они представляют собой самое опасное сообщество. Автомобильный король и юдофоб Генри Форд считал их даже опаснее еврейских расистов. Потому что евреи, захватывая то или иное жизненное пространство, исходят, как правило, из чувства долга перед соплеменниками, из любви к своему народу и ответственности за его будущее. В этом и есть секрет их исключительной национальной солидарности и сплоченности. Каждый еврей с детства усваивает важнейшую истину: не может быть большего преступления, нежели отказ в помощи собрату. Нормальный еврей, которому чужды расовые предрассудки, тем не менее никогда не скажет о своих: «Народ». Он непременно скажет: «Народ мой!» И скажет это с любовью и гордостью. Еврейский национализм не может вызвать у других националистов, в том числе и русских, ничего, кроме чувства уважения и желания видеть и у своего народа такое же качество.

Напротив, у педераста никаких моральных принципов нет и быть не может. Вполне объяснимо. Гомосексуалистов обоих полов не интересует продолжение себя самого в будущих поколениях. Это не входит в систему их этики. Они живут только ради самоудовлетворения. Такие понятия как «народ», «нация», «государство», «будущее» для них лишние, им нет места в зримом мире педераста.

Ни одно нормальное государство не подпускает педерастов к государственной службе, особенно, к дипломатии, разведке, армии и к репрессивному аппарату. Ибо педераст – предатель по определению. Свой брат-гомосек даже из враждебного для его страны государства ему роднее и ближе любого соотечественника. Но уж если гомо пролезает туда, где его не должно быть, то страх разоблачения у него настолько силен, что готов на любую подлость и предательство. Кстати, советская разведка, как и спецслужбы других стран, всегда использовала гомосеков, своих и заграничных, исключительно продуктивно. Самых знаменитых ныне шпионов, работавших на ответственных постах в ЦРУ, ФБР и Си-ай-си и в других спецслужбах, КГБ сумел легко завербовать только потому, что они были тайными педерастами.

Очень скоро мэр убедился, что новый помощник попросту шпионит за ним. Парень совал нос даже в те дела, куда квалифицированный референт если и полезет по необходимости, то сделает это настолько профессионально, чтобы не поставить в неловкое положение начальника.

– Слыхали? – возмущенно спросил помощника Собчак. – Она разочарована!

– Да, слышал, – парень тут же попал в ловушку. – С ума сошла, старая стерва.

«Это ты, субчик, с ума сошел! – мысленно отметил Собчак. – Вот и выдал себя: подслушиваешь уже прямо через селектор. А скажи-ка мне, девушка Ира, на кого ты же ты все-таки еще работаешь, кроме Костикова?»

Задумавшись, Собчак отвернулся от Иры и уставился затуманившимся взглядом в окно. Возникла тягучая неловкая пауза.

– Совершенно спятила, – повторил помощник. Он не умел собой владеть и не выдерживал долгих пауз в разговорах, что Собчак справедливо расценил, как решающий признак профессиональной непригодности. И мэр при каждой возможности старался поддерживать в своем референте состояние подсознательной тревожности, надеясь, что парень когда-нибудь неосторожно раскроется. Но ничего определенного пока Собчак для себя не выяснил и поэтому предположил, что, что парень приставлен к нему исключительно для отвода глаз. Точнее для прикрытия кого-то другого – главного шпиона.

Однажды мэр прямо спросил у Степашина, нового начальника новой тайной полиции, возникшей на руинах КГБ и получившей название ФСК – федеральная службы контрразведки, есть ли в Смольном его люди. Степашин горячо отрицал даже теоретическую возможность того, что в окружение Собчака внедрен хоть один «фискал». Такой ответ Собчаку не понравился, хотя он и не особенно рассчитывал услышать правду: кто же, в самом деле, станет выдавать свою агентуру? Хотя… может, и не врал Степашин. Особенно, если учитывать, что главный «фискал» Питера – новичок в делах спецслужбы. Его, вчерашнего мелкого партийного функционера пожарной охраны Собчак сам перетащил в Ленинград. Но мэр сознавал и другое: любой начальник спецслужбы, получив в руки фантастическую силу власти, рано или поздно начинает свою игру. От его возможного предательства не давало гарантий даже наличие общего врага – недобитых коммунистов и подрастающих националистов, которых демократическая власть бережно взращивала и умело культивировала, поддерживая оппозиционеров в том состоянии, когда они вроде и существуют, но никакой опасности для режима не представляют. Без этих «врагов» деморежим в России продержался бы недолго.



– А кто она такая, эта Куликовская? – воскликнул Ира, снова не дождавшись реплики босса. – Вы думаете, Анатолий Александрович, она действительно жена царского племянника?

– Вдова… Давно уже – почти три года… – грустно поправил его Собчак. – А чья же?

– Неизвестно чья. Так вот – просто неизвестно! – ответил Ира. – Я специально занимался этим вопросом. Целый месяц.

– И это занятие не помешало вашей основной работе? – заботливо спросил мэр.

– Ну что вы! Нет. Я все делал на работе, – уверенно ответил помощник.

– И к чему же вы пришли? Чья она жена?

– Вдова, – теперь поправил шефа Ира.

– Да-да, вдова. Спасибо. Так чья?

– По-английски это называется bastard! – сообщил Ира.

– И что это значит?

– Ублюдок.

– Надо же! – удивился Собчак. – Как вы, однако, языками владеете… Но муж Куликовской-Романовой, насколько я помню, был рожден в законном браке. Значит, ваше определение, так сказать, хромает. Я тоже занимался этим вопросом, если вы, конечно, не против, – скромно сообщил мэр.

– Ну да! – Ира нисколько не смутился. – Конечно, не против. Но я дошел до того, что она не великая княгиня, потому что ее свекруха, сестра царя Николая, вышла не за такого же князя, а за простого полковника. Есть сведения, что она познакомилась с ним в пивном баре.

– Вот так-так! Неужели в пивном баре? – изумился Собчак. – Это где же такие пивные бары были в семнадцатом году для членов царской семьи?

– Где-где… Везде – на каждом шагу! – пояснил Ира. – Это уже при советской власти пивных баров не стало. Так что эта Куликовская – никакая не великая княгиня!

– Она нигде себя и не называет великой и даже просто княгиней.

Ира сделал изящную гримаску.

– Фи! Разве в том дело? Слишком много она хочет! – он не понимал, почему мэр не разделяет его возмущения. – Ну, подумаешь, привезла из Канады на пароходе какие-то старые кровати, отдала в больницу. Еще неизвестно, на какой помойке она их там, в своей Канаде нашла. И как ей только удалось растаможить это старье? Нет, вот теперь пусть побегает по инстанциям, пусть почешется, пусть посмотрит, как надо жить и вести себя в России. Может, тогда поймет, что здесь ей не Канада, и никто перед ней на цырлах ходить не собирается.

– Это ваша рекомендация мне как руководителю города? Ваш совет специалиста-референта? – уточнил Собчак.

– Да, в общем-то, – своей непонятливостью Собчак начинал Иру раздражать. – А вы? Что вы подумали?

– Я подумал… – медленно произнес Собчак. – Я подумал, – повторил он, – что если вы еще раз дадите мне подобный совет, можете сразу искать себе другую работу. И не нужно мне ничего объяснять! – рявкнул он. – Тем более, намекать, кому вы побежите на меня жаловаться. Потому что в этом случае вы будете отправлены не в отставку, а на ту помойку, где вас нашли ваши покровители – да, покровители: от слова «покрывать»!

Ира онемел, выпучив глаза. Такого он не ожидал. Педераст-референт внезапно вспотел, даже пышная его прическа (он красил волосы «Лондаколором» под блондина) взмокла.

– Ка… ка… – подавился он словом. – Ка…

– Ну! – приободрил его Собчак. – Смелее! Что бы хотите сказать? «Кака»?

Ира кивнул.

– Кто «кака»? Вы? – спросил мэр.

– Не… – замотал головой помощник.

– А кто же? – угрожающе поинтересовался мэр. – А? Ну, давай, говори, не вытягивай кишки! Я, что ли?

– Не… не вы… К-к-акая? Какая помойка? – Ира, наконец, протолкнул нужное слово через свою глотку.

Собчак усмехнулся.

– Мало того, что ты… этот… нетрадиционный. Ты еще и дурак. Уж не думаешь ли ты, что здесь не известно, где тебя подобрал главный московский педик? Да в вашем же клубе на Галерной.

– А что? – вдруг взвился Ира. – Там и Жириновский бывает.

– Ладно, – успокоил его Собчак. – Я передумал.

Ира облегченно вздохнул и несмело улыбнулся.

– Спасибо, Анатолий Александрович, – Ира попытался преданно заглянуть шефу в глаза, но у него не получилось: сегодня глаза мэра больше, чем обычно, смотрели в разные стороны. – Я больше не буду.

– Что «не буду»? Думать?

– Да. То есть, нет, наоборот… – запутался Ира.

– Верю, – успокоил его мэр. – Именно поэтому я и передумал. Знаешь ли, девушка Ира, я решил выгнать тебя не когда-нибудь в неопределенном будущем, а сегодня. Сейчас. Вот в эту, текущую в настоящий момент секунду! Ступай в общий отдел, и скажи там инспектору по кадрам, что я тебя отпускаю на все четыре стороны. Да поторопись – они через полчаса на обед пойдут!

Теперь до крашеного педераста дошло. На лице его за какие-то секунды сменилось несколько выражений – от недоверия до обреченного спокойствия и, наконец, в его глазах сверкнула такая сила ненависти, что Собчаку показалось, Ира – не демопедераст, а электрический скат и только что нанес мэру мощный электрический удар.

Парень вдруг широко улыбнулся, подмигнул мэру и, виляя по-женски задом, вышел. Собчак перевел дух. Эта неожиданная улыбка и подмигивание…

Мэр поднял трубку «вертушки» – защищенной телефонной связи, которая была предназначена внутри города только для партийных, государственных функционеров и руководителей крупнейших предприятий. Набрал четырехзначный номер. Трубку снял сам Чубайс. Он недавно был назначен председателем только что созданного комитета по распоряжению городским имуществом и не упускал ни одного случая упомянуть, что комитет создан по его настоянию.

Это была неправда. Идея создать комитет по разворовыванию госимущества первой пришла в голову Собчаку, он же и двинул сюда Чубайса. И лишь потом спохватился: у «рыжего Толи» в руках оказался весь город, где доселе не было ничего в частной собственности – от квартир до дворцов. И теперь этим распоряжался Чубайс. Реальной власти у «рыжего Толи» оказалось больше, чем у «длинного Толи». Хорошо, Собчак успел отписать для себя специальный квартирный фонд. Квартира в Ленинграде, а потом еще больше в Петербурге была самым большим богатством. Квартир всегда не хватало, а тут еще и советская власть подгадила: оставила демократам в наследство 5 миллионов населения.

Правда, надо отдать должное новой власти: ее реформы оказались настолько эффективны, что уже через год население стало стремительно сокращаться и за пять лет уменьшилось до четырех миллионов. Однако реальные успехи демократов были гораздо большими: за это же время в Питере осело около миллиона выходцев с Кавказа и из Средней Азии. Они без труда и сразу получали за огромные взятки российское гражданство, питерскую прописку, затем жилье, захватывали здания разорившихся институтов, заводов и фабрик, школ и профессиональных училищ. Так что за пять-шесть лет город потерял больше двух миллионов человек. А если учесть, сколько горожан должно было родиться, но не родилось, то потери города составили около двух с половиной миллионов человек – вдвое больше, чем за время гитлеровской блокады – самой страшной за всю обозримую историю Европы последних двух тысяч лет ее существования.

Так что ценность собчаковского специального квартирного фонда, которым мэр мог распоряжаться самостоятельно, не давая никому отчета, только возрастала. Но он, конечно, просчитался – непростительно. Все-таки жилье – это не морской порт и не суда торгового и промыслового флота и даже не знаменитый холдинг «Ижорские заводы», которые нынешним собственникам бывшего государственного имущества приносили фантастические – миллиардные доходы в американских долларах. Весь секрет был только в том, чтобы не спешить и не отдавать общественную собственность кому попало, а людям с большими деньгами. Большие деньги были только у бандитов и крупного ворья. Поколение собственников помоложе разбогатело на рэкете и крупномасштабном финансовом мошенничестве.

– Анатолий Борисыч! Приветствую! Узнаешь?

– Да кто же вас посмеет не узнать, Анатолий Александрович! – ответил Чубайс с привычной безжалостно-веселой интонацией. Он был тайным сайентистом, как и его друзья-приятели, сплотившиеся вокруг него тесным кругом, – Немцов, Бревнов, Кох, Кириенко-Израэлит, Хакамада и еще человек двадцать в Москве и Питере. Все остальные двуногие, убежденно считал он, как и его друзья-хаббардисты, – нечто вроде вшей, которых можно терпеть, пока они не кусают. Собчак для Чубайса тоже был вошью, только чуть более крупной, нежели другие.

– Тут к нам прибыла некая великая княгиня Куликовская-Романова, – сообщил Собчак. – Ольга Николаевна. Великая княгиня, – со значением добавил он.

– Да, конечно, Анатолий Александрович, – ответил Чубайс. – Знаю: царская невеста.

– «Царская невеста», Анатолий Борисович, – мягко поправил Собчак, – это опера такая. Ты, наверное, хотел сказать – «невестка».

– Да, невестка, – отозвался Чубайс. – Она представляется как… Минутку… – он порылся в куче визитных карточек у себя на столе: – Вот, нашел: «Председатель Благотворительного фонда Ея Императорского Высочества Великой княгини Ольги Александровны»… Ну и придумала брэнд, – тоже мне… бизнес-вумен. Язык сломаешь.

Собчак удивился.

– Она что – у тебя была? – спросил мэр.

– Да, – ответил Чубайс. – Я ей отказал. Объяснил, что вопросы распределения арендных площадей в памятниках архитектуры, по нормативному положению, решаете только вы.

Такого положения не было. Как раз по существующему положению, именно Чубайс и распоряжался всем имуществом города. Скоро также безраздельно он будет распоряжаться имуществом всей России. «Поганец! – мысленно сказал ему Собчак. – Хотя бы предупредил! Хотя это ничего не меняет».

– Я хотел вас предупредить, что она приходила ко мне, – вдруг услышал он в трубку. – Да как-то не вышло. Да и потом, – добавил Чубайс, – это ведь ничего не меняло. Я, кажется, не сделал ошибки.

«Ого! – насторожился Собчак. – Не зря говорят, что он умеет читать мысли, рыжий черт!»

– Правильно, Толик, – сказал Собчак. – Я тоже ей отказал. Нечего ей здесь делать.

– Я тоже так и подумал. Не хочет нам помочь с этими… с костями… И еще имеет наглость чего-то требовать.

– Не хочет, – подтвердил Собчак. – На словах вроде согласна, но только чтобы ее собственные эксперты участвовали.

– Не понимаю все-таки! Ну – никак не понимаю! – с искренним удивлением заявил Чубайс. – На кой хрен ей это надо – собственные эксперты, личный контроль? Разве ей не все равно? Ведь лично ей ничего не светит, даже если мы пойдем на ее условия!

Собчак глубоко вздохнул и побарабанил пальцами по столу.

– Странные люди, – произнес он.

– И я так думаю, – согласился Чубайс. – Самое странное, что и она, и ее эксперты не понимают и не хотят понять простую вещь: в принципе они нам совершенно не нужны. Мы прекрасно обойдемся и без них. Им же потом будет хуже. Я, между прочим, так ей и сказал.

– Напрасно! Напрасно, Анатолий Борисович! – встревожился Собчак. – Пресса, знаешь, – не наша, конечно, а зарубежная, поднимет вой. Сейчас это не вовремя.

Чубайс засмеялся.

– Вы играете в шахматы, Анатолий Александрович? – неожиданно спросил он.

– А зачем тебе? – удивился Собчак. – Тоже увлекаешься?

– Ну не так, как вы! Без смекалки! – хохотнул Чубайс.

Это был намек на то, что он тоже знает, как Собчак сыграл в шахматы единственный раз в жизни со своим приятелем – шахматным экс-чемпионом Узбекистана. Они играли по телефону, сообщая друг другу ходы. Играл Собчак не вполне самостоятельно: вместо него с ташкентским гроссмейстером сразился собчаковский компьютер и разбил чемпиона в прах.

– Есть в шахматах такое понятие – «цугцванг», – сказал Чубайс. – Означает вынужденный ход, принуждение. Это когда вы так строите позицию, что у противника нет никакого выбора: как ни пойдет – все будет плохо. А по-другому никак. Поэтому Куликовская с ее экспертами как бы ни вертелась, все равно придет к нам.

– Хорошо, – сказал Собчак. – Ефимыч никак не проявлялся?

– Нет пока, – ответил Чубайс.

– Странно. Ведь работа с Куликовской – в первую очередь его интерес, – заметил Собчак. – Она способна сильно испортить ему настроение.

– Не волнуйтесь, Анатолий Александрович, – заверил его Чубайс. – Насколько мне известно, наш Бобик[63] все делает, как надо. Лично я в нем уверен. Чем сложнее и двусмысленнее ситуация, тем меньше он делает ошибок.

– Хорошо, – сказал мэр. – Поговорили! А – вот еще: только что я выгнал этого… педераста… забыл, как его – ну, которого Костиков прислал!

– И правильно сделали, Анатолий Александрович! Раньше надо было. Удивляюсь вашему терпению, – отозвался Чубайс.

«Отлично! – подумал Собчак. – Пусть теперь Костиков гавкнет что-нибудь Ельцину… Можно послать к Чубайсу»

– Ладно. Береги себя, Толик – сказал Собчак. – И вот, что я еще хочу тебе…

Но договорить фразу он не успел: Чубайс уже отключился. «Что за скотская манера появилась у рыжего! – возмутился мэр. – Тоже мне второй Горбачев нашелся! Пора отучать его от хамства!»

Но напрасно Собчак мечтал проучить рыжего Толю. Тот шел напролом к самым вершинам власти – реальной, а не показной, и всегда отвечал на удары врагов с максимальным результатом: бил немедленно и наповал. Вскоре Чубайса стал бояться даже Ельцин.



Через два с половиной года Чубайс станет фактическим владельцем России. Тогда-то ему на стол положат меморандум Владлена Сироткина.

Московский ученый Сироткин много лет занимается поисками российской собственности за рубежом. И выводы его меморандума могли бы шокировать кого угодно. Оказывается, СССР, а теперь разворованная и вымирающая Россия, правопреемник Советского Союза, – фантастически богатое государство! Стоимость недвижимого и движимого имущества, ценных бумаг, авуаров, запасов валюты и золота в 15–20 раз превышает огромный даже по тем временам бюджет СССР 1975 года – самого благополучного за всю историю страны.

Для начала профессор Владлен Сироткин своем меморандуме коснулся пока только колчаковского золота. Адмирал захватил огромное количество русского государственного запаса, отправленного на Дальний Восток правительством Керенского. Для перевозки слитков понадобилось два железнодорожных состава. Драгметалл был предназначен для отправки через все Восточное полушарие в Америку – странам Антанты в качестве залога, гарантирующего оплату оружия, которое союзники продавали России, чтобы она защищала их же от немцев.

Колчаку удалось захватить полтора эшелона (остальное разворовали без него) и отправить еще дальше – в Японию. Оно и по сей день лежит в банках Страны Восходящего солнца и продолжает работать на японскую экономику.

Профессор Сироткин сообщал еще, что, по его сведениям, вполне достоверным, японское правительство, как самый порядочный международный партнер России, готово к обсуждению проблемы возврата, – для начала процентов, набежавших почти за сто лет стоимости золота, которым Япония пользовалась для своих нужд, за что бесконечно Россию благодарит. Император Акихито лично и его правительство заявили на весь мир, что Япония никогда не считала себя собственницей русского золота, а распорядилась им в качестве кредита, который, получалось на деле, Россия предоставила Японии.

Чубайс отреагировал мгновенно. К тому времени он стал заместителем председателя правительства. И он отправил официальный запрос в министерство финансов Японии.

Да, профессор Сироткин сказал правду. И Чубайс вместе с главой правительства Гайдаром разработали схему возврата драгоценного металла. Была создана частная контора, которая получила от правительства неограниченные полномочия и права, готовая немедленно приступить к делу.

Однако японцы неожиданно отказали – по-восточному деликатно, но наотрез. Их МИД заявил, что может иметь дело только с русским государством, поскольку государство – всегда и во все времена партнер более предсказуемый, чем любая самая уважаемая частная фирма. Человек, мало-мальски знакомый со стилистическими фигурами азиатской дипломатии, понимал сразу: японцы не сомневаются, что уважаемая частная контора любого «нового русского», а особенно если он получил полномочия из рук Гайдара, неизбежно разворует все золото. Между тем традиционная этика не позволяет японцу стать причастным, хоть и поневоле, к нехорошему делу.

– Стандартные придурки, – фыркнул Чубайс. – Им-то что? Не все равно? Не понимают собственной выгоды. От частника ведь они могут потребовать «откат» и получат его, а от государства, от своего в первую очередь, могут в случае чего получить только тюремный срок.

– Ду-ра-ки! – веско, с расстановкой согласился Гайдар. – Пожалеют. Многократно пожалеют. Ладно, оставим японское золото пока в покое. Никуда оно не денется. Займемся английским.

– Есть еще и английское? – удивился Чубайс.

Вместо ответа Гайдар взял со стола кожаный бювар темно-красного сафьяна и извлек четыре страницы текста, неряшливо напечатанных на скверной машинке. Это была вторая записка профессора Сироткина. Эту он решил передать лично Гайдару, надеясь, что ему больше повезет, чем с рыжим Толей.



И вот теперь на их пути к английскому золоту неожиданно оказалась, сама того не ведя, твердокаменная Куликовская-Романова. Если бы она согласилась на их условия, дело с личным золотом Николая II, застрявшим на берегах Темзы, можно было решить, как говорят каратисты, в одно касание. Прокуратура закрыла бы дело об убийстве царской семьи, выдала свидетельства о смерти всех Романовых и – можно начинать работу с «Бэрринг-Бразерс банком». Англичане – не японцы, им не важно, кому может принадлежать управляющая компания. Лишь бы к нотариату не было вопросов – нашлись бы законные наследники императора, признанного действительно погибшим, и предъявили надежные документы.

Уже при зондажных переговорах Чубайс, которого Гайдар специально для этого назначил министром финансов, выяснил, что препятствий к возврату золота нет, а банк рассчитывает на небольшой бонус – опять-таки на проценты с капитала и к ним четверть стоимости в нынешних ценах. Англичане, опять-таки в отличие от японцев, признали себя не должниками русских хозяев золота, а его хранителями, работа которых должна быть справедливо оплачена. А приоритетные наследники Николая II – вот они, рядом: дочь почившего князя Владимира Кирилловича, Местоблюстительница Российского Престола – так было напечатано на визитных карточках Марии Владимировны. Она не ставит никаких предварительных условий. Наоборот, безоговорочно согласна на все.



Куликовская-Романова, выйдя из приемной мэра, где ей отметили попуск, но не дали провожатого, неторопливо, но уверенно шагала по бесконечно долинному коридору со сводчатыми потолками. Каждой клеточкой своего немолодого, но хорошо ухоженного тела она ощущала, что идет не просто через пространство знаменитого здания, а сквозь материализованную историю своей России, которую Куликовская-Романова любила до слез и теперь страдала вместе с ней, хотя никому никогда в своих чувствах не признавалась: дурной он. Она знала, что как раз в конце этого коридора, за углом – та самая историческая комната. На ее двери простая эмалевая табличка «Классная дама», сохранившаяся с тем времен, когда здесь был институт благородных девиц. Именно здесь и работал Ленин в ночь и после октябрьского большевистского переворота. Именно здесь заседало первое правительство рабоче-крестьянской России – Совет народных комиссаров.

Она много читала о жестокой коммунистической власти, о репрессиях и чистках, однако, никогда не забывала и о том, о чем западная пресса почти никогда не говорила, – о советском чуде. Что ни говорить, но это большевики снова собрали великую империю, разваленную Романовыми и разорванную на лоскуты русскими либерал-масонами в союзе с тогдашними демократами. За десять лет совершили невозможное: путем величайшего напряжения и самоотвержения превратили дряхлую умирающую Россию в молодую, сильную, высокообразованную державу. «Но почему же они не удержали власть? Почему не совершили еще один переворот? Все что нужно было тогда советской России – немного традиционных свобод: слова, печати, личного предпринимательства, выезда из страны и въезда в нее… Ведь это совсем немного!» – в который раз она спрашивала себя и не находила ответа.

Три дня назад она вернулась со своей малой родины – с Кубани, из Краснодарского края, где пробыла без малого месяц. Поездила по деревням и станицам, чтобы собственными глазами увидеть, как выглядит новая Россия, сбросившая многолетнее иго большевиков. И была потрясена, обнаружив, что самыми страшными врагами новой России оказались «новые русские». Она увидела бескрайние пшеничные поля с осыпающимися колосьями: колхозы пшеницу не убирали. Во-первых, невозможно было купить горючее: Гайдар освободил цены на него и тем уничтожил сельское хозяйство России. Те колхозы, которые все-таки смогли посеять, убрать хлеб были не в состоянии, поскольку гайдаровское правительство предложило десять долларов США за тонну зерна. Горючее стоило дороже, выгоднее оказалось оставить хлеб загнивать на корню. Той же осенью Гайдар подписал договор с Аргентиной и США о закупках там пшеницы по 70 долларов за тонну.

Куликовская-Романова увидела огромные животноводческие и молочные комплексы – мощные предприятия по производству мяса и молока. В них с утра до вечера ревел, надрывая сердце, голодный скот. Нет кормов. Нет электричества. Прилавки и витрины деревенских лавок и магазинов вместо продуктов завалены сказочно дешевой заграничной водкой и чистым спиртом. Нет людей. Деревни выглядели, как после битвы с вражеским войском: в придорожных канавах, на подворьях, неубранных огородах, словно трупы павших, валялись пьяные – взрослые, подростки и даже дети. Вместо работы, хлеба и школы, новая власть, сбросившая с шеи народа «большевистское иго», дала народу голод, водку, детский секс и мучительную, хоть и быструю смерть.

А в это же время в Россию шли сухогрузы из США, Канады, Аргентины и Чили, которые везли в Россию иностранное зерно по 70 и даже 100 долларов за тонну. Они завозились для тех, кто сказочно обогатился на шоковых реформах Гайдара, ввергших за грань нищеты. Шло в Россию мороженое мясо, сухое молоко, консервы и спирт – за русское золото, неприкосновенный запас, который 80 лет копили для своей страны большевики. А в кабинете бывших партийных руководителей Ленинграда сидел самовлюбленный профессор права, страдающий недержанием речи, бесчувственный и жестокосердый человек, для которого массовая гибель и мучительное вымирание его соотечественников – всего лишь «побочные результаты» реформ. Именно он первым произнес знаменитую историческую фразу, на редкость циничную, ставшую на несколько лет оправдательной формулой для палачей России: «Гибнет советская экономика, говорите? Нам не нужна такая экономика. По пожарищу все растет быстрее». И вот только что он не захотел помочь даже ей, приехавшей, чтобы хоть как-нибудь, сколько ей отпущено сил, помочь страдающей России.

Два дня назад у нее случился приступ мерцательной аритмии после того, как на русской таможне русские таможенники откровенно потребовали взятку за то, чтобы пропустить в Россию медицинское оборудование, которое она купила за свои пенсионные деньги и на пожертвования таких же, как она, русских людей скромного достатка, потомков эмигрантов, живущих в Канаде и США. Куплено – для русских же больниц, в которых нет для бедного человека ничего – даже таблетки аспирина, причем чаще всего – фальшивого! В то время как в Петербурге каждый год закрывается по нескольку больниц и поликлиник, оставшаяся медицина превратилась в сказочно прибыльный и жестокий бизнес, изощренный и безжалостный по отношению к 90 процентам населения России, обслуживающий исключительно богачей. Бедным остается надеяться на себя и на аптеку.

Наблюдая жизнь соотечественников, Ольга Николаевна сделала еще одно ужасное открытие: аптека в демократической России стала очень эффективным механизмом геноцида с колоссальным радиусом поражения. Очень хорошим, а главное, дешевым оружием массового уничтожения. Со стороны ничего не видно. Способ тихий, незаметный, эффективный. Непосредственно русских никто не убивает. Не нужны крематории и газовые камеры. Теперь русские убивают себя сами, покупая лекарства, которые не лечат. Фармацевтический бизнес, в котором обращается не менее 70 процентов фальшивых лекарств, дает прибыль в тридцать-сорок раз большую, нежели наркоторговля. В фармацевтике нет такого риска и накладных расходов. Но главное, не нужно специально создавать спрос.

А спроса на наркоту – работа очень хлопотная, рассчитанная на перспективу. Особенно оживилась наркоторговля в России, после того как наркодилеры стали широко практиковать новый метод создания устойчивого спроса – доставку наркотиков прямо в школы (первая доза – бесплатно!) и приобщать к ним школьников уже со второго класса.

Создавать искусственный спрос на лекарства не надо. Он создается сам и растет с каждым днем. Из средства поддержания здоровья и спасения жизни аптечное дело превратилось в мощнейшее оружие убийства русских, в одну из самых изощренных и безжалостных систем обогащения тех, кто успел с помощью того же Собчака захватить больницы, поликлиники, медицинское оборудование. Скоро это медицинское ворье его отблагодарит, когда ему придется спасаться бегством от прокуратуры и прятаться сначала в клинике, а потом спасаться от ареста за границей…



Спустившись по каменным ступеням и пройдя мимо памятника Ленину, который в исполнении скульптора Вучетича оказался поразительно похож на обезьяну, она молча села в автомобиль, дожидавшийся ее на площадке за кованой оградой Смольного.

Это был тот самый, нам знакомый, старенький москвич-412 с форсированным двигателем. Только за рулем сидел не Иванов, а Онтонов. Иван Иванович Иванов вместе с Новосильцевой был в Москве: там графинька должна была повидаться с Немцовым, который обещал ее принять – правда, после долгих ходатайств, к которым пришлось даже подключать атташе по культуре посольства Франции. Куликовская-Романова с Новосильцевой знакома еще не была, но надеялась, что скоро познакомится. Заботу о Куликовской-Романовой взяли на себя в Петербурге те же неофициальные лидеры местной православной организации, среди которых было несколько отставных офицеров ГРУ, два бывших крупных партийных работника, генерал милиции и группа «Православные писатели России», которую возглавлял Николай Коняев, у которого ненависть к большевикам удивительным образом сочеталась с любовью к творчеству Михаила Шолохова – «коммунистического Толстого», члена КПСС и ЦК КПСС.

– Можно домой, Владимир Васильевич? – попросила она Онтонова. – Очень я устала от разговора с вашим мистером Собчаком.

– Но ведь вы там пробыли не больше двадцати минут, – удивился Онтонов.

– А мне показалось – целый день, – устало улыбнулась Куликовская-Романова.

– И можно ли узнать, каким был разговор, Ольга Николаевна? – поинтересовался Онтонов.

– Отвратительным и бесполезным, – ответила она. – Еще вчера я наивно думала, что ваш мэр – джентльмен и государственный человек.

Онтонов усмехнулся. Именно вчера он не советовал Куликовской-Романовой ходить, но она заявила:

– Я предпочитаю все узнавать на собственном опыте. Хотя и хорошо помню, как по этому поводу высказался Гамлет.

– Как же? – спросил Онтонов. – Напомните, пожалуйста.

– «Жалкий опыт – ум глупца!» – так, кажется. Не ручаюсь за точность русского перевода, но за смысл точный. Не обижайтесь, Виктор Васильевич, но я с детства такая ненормальная – все надо попробовать самой.

– А если вам скажут: «Это – огонь, трогать нельзя»?

– Уже было такое! Отец говорил, – рассмеялась Куликовская-Романова.

– И что же?

– Я же вам сказала – уже в возрасте трех лет я придавала огромное значение личному опыту!

Хмыкнув, Онтонов аккуратно включил вторую передачу. Выехал на аллею, ведущую к пропилеям Смольного, потом вывернул на Суворовский проспект. Остановившись у светофора, он негромко произнес:

– А мы, Ольга Николаевна, я имею в виду своих единомышленников, еще позавчера тоже полагали, что сей господин мэр – русский интеллигент. Разочаровываться всегда неприятно, но можно пережить, если дело касается только тебя самого… Господин Собчак оказался не лучше своих предшественников.

– Интересно! Очень интересная мысль! – повторила Куликовская-Романова. – Последним председателем горисполкома был, если не ошибаюсь, не гуманитарий, а профессиональный моряк, полярник, участник первой экспедиции в Антарктиду Ходырев. А партийным начальником – химик академик Гидаспов. Так?

– Совершенно верно! – удивился Онтонов ее осведомленности.

– И я вас правильно поняла – они точно так же разворовывали Ленинград, как нынешние правители растаскивают Петербург?

Онтонов не успел ответить: зажегся зеленый свет светофора, пришлось резко дать газ, и ответил Онтонов только у следующего перекрестка, где они снова попали на красный.



А за десять минут до этой остановки перед светофором бывший помощник мэра Петербурга по имени Ираклий сидел за своим столом и размышлял. Он оправился от удара неожиданно быстро. «И в самом деле, о чем горевать? – усмехнулся он. – Просто расслабимся и начнем смотреть следующее действие спектакля…»

Он, конечно, не пошел к кадровикам. Ему не к спеху. Они еще сами побегают за ним и будут упрашивать правильно оформить увольнение. Действует еще советский кодекс о труде, а он пока еще на стороне работника, а не нанимателя. Даже если этот наниматель – государство в лице мэрии Петербурга. В подобной ситуации Ира уже бывал. Причем, на стороне работодателя: еще недавно он был мелким клерком в юридическом отделе райисполкома. Ему пришлось походить по судам, и он хорошо знал, как можно отравить жизнь начальнику, который не удосужился грамотно уволить работника. Сначала заявление в суд о том, что Собчак безо всякого основания и повода не подпускает его к работе. Второе такое же – в областной совет профсоюзов. Третье – в прокуратуру. Четвертое – в представительство международной группы по правам человека, пятое… Пока хватит. Но это потом. А сейчас нужно конкретное дело. «Мотороллу» Собчак, конечно, отберет. Так что надо не терять времени.

В то время мобильные телефоны еще не подвергались тотальной прослушке и звонить по сотовому было надежнее, чем по смольнинской «вертушке». Он набрал номер.

– Киса, это я, – сказал он, услышав ответ. – Ты далеко? На Потемкинской? Вот удача! Только что от нас отъехал москвичок, двинулся по Суворовскому… я его вижу из окна…



Когда снова зажегся зеленый, Онтонов включил первую и неторопливо двинулся дальше. Но в ту же секунду ужас охватил его и на несколько секунд остановилось сердце. Он изо всей силы нажал на тормоз, и в панике стал выворачивать руль вправо. Но было поздно: автомобиль описал задом полуокружность. Раздался глухой удар. Москвич багажником врезался в левое крыло роскошного, сверкающего черным лаком автомобиля. «Черт! Ну, прямо, как в анекдоте: в шестисотый мерседес врезается москвич, – почему-то мелькнула в голове глупая мысль. – Хотя по правилам, должен быть запорожец».

Бледный, не в силах пошевелиться, Онтонов сидел неподвижно за рулем и смотрел сквозь лобовое стекло на помятый мерседес. С Ольгой Николаевной, кажется, все в порядке: Куликовская-Романова никогда не забывала пристегнуться. Она была абсолютно спокойна.

– Машина застрахована? – деловито спросила она.

Онтонов отрицательно покачал головой.

– Впрочем, нет – не знаю точно. Машина ведь не моя. Но боюсь, что речь сейчас пойдет не о том, чтобы они компенсировали наш ущерб…

С двух сторон москвича внезапно открылись двери.

– Ты что же это, гад, делаешь? – услышал Онтонов. – А ну, вылезай!

– Как вы смеете?! – воскликнула Куликовская-Романова.


– А ты, старая, нишкни! Сиди и не рыпайся! – гаркнул один из нападавших.

Онтонов медленно отстегнул ремень и сказал перед тем, как выйти:

– Не волнуйтесь, Ольга Николаевна! Все будет хорошо.

– Я и не волнуюсь, – ответила она.

– Я тебе, гад, сейчас покажу «не волнуйтесь»! Ты, сука, у меня надолго попал!

Онтонова за рукав схватил здоровенный парень с прической под «табуретку» – типичный бандитствующий «качок», и потащил его из машины. И только выйдя из машины Онтонов с еще большим ужасом обнаружил, что на «качке» – форма лейтенант милиции, а на груди у него – бляха ГАИ. Его напарник, блокировавший дверь москвича со стороны Куликовской-Романовой, тоже оказался гаишником, но с погонами сержанта.

– Уберите руку, – попросил Онтонов. – Отпустите меня. Давайте разберемся спокойно.

– Тебя, падло, я сейчас успокою! Надолго! Лет на десять без права переписки!.. Я тебя так успокою, что и место на кладбище тебе не понадобится! В консервной банке уместишься.

Другой гаишник, к которому повернулся Онтонов, насмешливо кивнул: да, так и будет.

Онтонов сбросил руку сержанта и подошел к мерседесу. Судя по государственному номеру, машина не милицейская. Это хуже.

Вид иномарки привел Онтонова в ужас. Левое крыло мерседеса было смято, на асфальте сверкали осколки разбитой фары и желтого плафона указателя поворотов. Но это еще ничего. Но из-под машины вытекал густой черный ручеек. Вот это было самое страшное: у мерседеса поврежден мотор.

– Послушайте, – умоляюще заговорил Онтонов. – Вы же прекрасно видели, что я начинал двигаться на зеленый свет. Следовательно, вы пошли на красный! Я понимаю, вы, наверное, на ответственном задании, наверное, нарушителя преследовали… Но я же не виноват, и вы это знаете!..

– У тебя че, козлина, гляделки полопались? – возмутился гаишник. – Это ты, дерьмо собачье, попер на красный! И я твое нарушение зафиксировал!

– Вот этого говорить не надо! – возразил Онтонов. – Наверняка есть ведь еще другие очевидцы.

– «Очевидцы»! – расхохотался гаишник. – Где твои очевидцы?! Бабулька твоя? Так она не может быть очевидцем. Она твой пассажир! Она – лицо заинтересованное!.. Ее никто не будет слушать. А у меня – да: очевидцев целый вагон!

Онтонов изумленно оглянулся. За его спиной стояли еще два таких же «качка», но в штатском.

– Вот они все видели! Что вы видели, граждане?

Один указал пальцем на Онтонова и, четко выговаривая каждое слово, заявил:

– Этот гражданин, который является водителем вот этого москвича, начал двигаться на перекресток после того, как для него загорелся красный свет. А пострадавший мерседес в это же время медленно начал движение на зеленый сигнал светофора. Мы с моим товарищем совершенно случайно оказались около места дорожного происшествия и все лично видели своими глазами в подробностях. А теперь этот гражданин, – он снова указал пальцем на Онтонова, – угрожает водителю пострадавшего мерседеса и требует от него деньги.

– И сколько он требует? – с усмешкой поинтересовался сержант. – Вы ведь это тоже слышали своими ушами?

– Да, своими собственными, – подтвердил другой свидетель. – Мы все очень хорошо и ясно расслышали, как водитель москвича, грубо нарушившего правила дорожного движения, оскорблял водителя вот этого пострадавшего мерседеса, который оказался офицером милиции, угрожал ему расправой и требовал три тысячи американских долларов. Кроме того, водитель москвича находится в нетрезвом состоянии. Мы это видим и свидетельствуем, что от него пахнет алкоголем.

– Все правильно, – кивнул качок. – Ты понял, что видели и слышали очевидцы, случайно проходившие мимо?

Онтонов схватился за сердце и прошептал:

– Да вы что, ребята, шутите? Какой алкоголь?

– Какой-какой!.. – раздраженно бросил гаишник. – Такой! Ты отказался проехать с нами на экспертизу – значит, пьян!

Но Онтонов постепенно приходил в себя.

– Нет! – твердо заявил он. – Со мной ваш номер не пройдет. Я хочу поехать на экспертизу! Будем вызывать ГАИ.

– Ты что это, козел себе позволяешь? – лейтенант схватил его за лацканы пиджака и затряс. – Какое ГАИ? Ты уже вызвал! ГАИ уже здесь! А ты, сволочь, отказываешься подчиниться представителю органов правопорядка и пытаешься оказать сопротивление, за что получишь дополнительный срок! Вы все слышали и видели, граждане очевидцы? – обратился он к «очевидцам». – Он опять угрожает работнику милиции! Он вынуждает меня прибегнуть к самозащите! – и, швырнув Онтонова на капот москвича, выдернул из-за пояса пистолет, приставил его дулом к виску Онтонова и больно надавил. – Будешь платить? Или в тюрягу решил сесть?

– Убери, – сказал Онтонов. – Себе же хуже делаешь.

– Ну, наглец! – удивился качок. – Граждане, очевидцы, слышали? Снова угрожает! Сейчас будем составлять протокол. Не расходитесь.

«Очевидцы» и не собирались расходиться. Онтонов понял, что они роль свою знают хорошо. Он повернул голову и умоляюще попросил:

– Не надо протокола… И уберите пистолет. Я согласен…

Гаишник сунул пистолет в кобуру и подобрел.

– Ну вот, – сказал он примирительным тоном. – Поумнел? Да?

Онтонов стоял, прислонившись к москвичу и молчал. По бледному лбу его стали ручьи холодного пота.

– Отвечай, когда тебя представитель власти допрашивает! – рявкнул лейтенант.

– Да, – с трудом выдавил из себя Онтонов. – Поумнел…

– Ну, вот видишь! Как все просто. Не стоило нервы трепать себе и работникам правоохранительных органов. Так! – гаишник перешел на деловой тон. – Если хочешь уехать сейчас и живым и пить пиво сегодня в собственной квартире, можешь заплатить прямо здесь!

– И сколько же ты… Сколько вы хотите?

Гаишник поразмыслил, глянул на небо, почесал бритый затылок и махнул рукой.

– Ладно! Жалко мне тебя. Наверное, не хотел ты в меня влетать. Так что по минимуму: ты попал на пять тонн.

– Сколько?

– Пять тысяч!

Онтонов подумал.

– Итак, вы хотите, чтобы я заплатил за аварию, которую вы мне подстроили, пять тысяч рублей…

Гаишник едва не упал от смеха.

– Граждане! Очевидцы! Вы слышали? – сквозь смех сказал он. – Этот дорожный бандит продолжает оскорблять правоохранительные органы. Он хочет отделаться деревянными!.. Пять тонн зеленых! – заорал он прямо в ухо Онтонову. – Долларов! Американских!

У Онтонова потемнело в глазах, все вокруг закачалось и поплыло. Чтобы не упасть, он ухватился за ручку москвичевской двери.

– Ну, чего замолчал? – спокойнее и даже с тенью сочувствия спросил гаишник. – Нету таких бабок? Понимаю… – вздохнул он. – Я же не бандит какой-нибудь. Вот видишь, мне тебя по-прежнему жалко. Еще больше. Так что, в самом деле, нету зелени? И взять негде?

Онтонов нашел в себе силы только лишь на то, чтобы кивнуть.

– Ну что поделаешь, мужик, раз у тебя баксов нет… Как же мне быть с тобой? – он снова зачесал в затылке. – Что ж мне с тобой делать?.. Жалко тебя – ты ж не бизнесмен какой-нибудь там.

– Не бизнесмен, – подтвердил Онтонов. – Я учитель истории.

– А, вот оно что: ты учитель! Ну, так тем более… Ладно! – вдруг весело решился гаишник. – Пойду тебе навстречу! Отдашь квартиру. Это последнее, что я могу для тебя сделать.

Онтонову едва удалось разлепить пересохшие губы:

– У меня нет квартиры, – едва выговорил он.

– А вот этого не надо! – возмутился качок. – Не надо лепить горбатого к стене! Я к тебе по-человечески, а ты меня надурить хочешь!

Онтонов молчал.

– Есть у тебя квартира, – уже спокойнее и как-то нехотя добавил сержант. – Есть. И адрес твой – Казачий переулок, дом три, а квартира твоя – номер пятнадцать. Двухкомнатная, без ванны, но с душем. Как раз пять тысяч баксов и стоит. Ну что?

– Дайте подумать… – только и проговорил Онтонов.

– И долго ты будешь думать?.. Мне некогда – на службу надо.

Но Онтонов ответить не успел.

– А какие гарантии вы даете, что на этом все закончится? И что вам больше ничего не возжелается? – неожиданно услышал он голос Куликовской-Романовой.

Он совсем не заметил, что она вышла из машины и стоит рядом. Куликовская-Романова заговорила резко, четко, тоном, не терпящим возражений.

– Дело в дальнейшем будете иметь со мной! – заявила она. – Свое вы получите. Но мне нужны гарантии. Я подданная другой страны – Канады. И без надежных гарантий вы не получите ни цента.

– Гарантии? – озадаченно почесал бритый затылок качок. – Значит, гарантий захотелось… Хорошо! – внезапно согласился он. – Я дам самую надежную гарантию. Дам тебе, бабушка, свое честное и твердое слово работника правоохранительных органов, что как только получу пять тонн за то наглое нападение, которое вы устроили на меня…

С визгом заскрипели тормоза и рядом, как вкопанный, остановился штучный джип БМВ. Медленно открылась правая дверь, из машины неторопливо вылез пассажир, а водитель тут же прижал машину к обочине.

– Что стряслось? Что за шум, а драки нету? – весело спросил пассажир.

Куликовская-Романова неожиданно узнала в нем помощника Собчака, который какие-то полчаса назад подписывал ей пропуск на выход из Смольного. Он бросил взгляд на мерседес, потом на москвич, потом на Онтонова.

– Ой, как нехорошо, – сокрушенно протянул Ира. – Да-а-а. Такого врагу не пожелаешь!

– Понимаете… – попытался заговорить Онтонов.

– Не надо, – отмахнулся педераст Ира. – Я все вижу. И сколько он хочет? Сколько ты хочешь? – обратился он к гаишнику.

– Только самый минимум! Учитывая сложное положение этого гражданина учителя, – только пять, – скромно сообщил тот. – Зеленью.

Ответ сильно Иру удивил.

– Ты всерьез? Не ошибаешься?

Гаишник обиделся:

– Так ведь убытка сколько! Он же своим сараем мотор мне разнес! Я еще пожалел его. Тут и десяти тысяч баксов мало.

Ира подошел ближе к мерседесу. Осмотрел крыло, потребовал открыть капот. Глянул на мотор и отошел с сокрушенным видом.

– Ой, как нехорошо!.. Что же придумать?.. Нельзя же оставлять вас, Ольга Николаевна, на произвол судьбы. Какое же у вас будет мнение о Петербурге и петербуржцах!

Куликовская-Романова ничего не ответила, но взгляд ее, полный надежды, был красноречивее любых слов.

– Так! – решился Ира и приказал гаишнику: – Отойдем!

Они сели в мерседес. Разговор продолжался минут пять. Слов Онтонов и Куликовская-Романова услышать не могли, но было видно, что беседа оказалась не очень приятной для гаишника. Он что-то недовольно твердил Ире, но Ираклий махнул пренебрежительно рукой и они вышли из машины. Гаишник вытащил из кармана авторучку, положил на капот клочок бумаги, что-то написал и отдал записку Ире. Тот внимательно ее прочел, удовлетворенно кивнул и подошел к ним.

– Вот, Ольга Николаевна! Пожалуйста, – сказал он и протянул бумажку.

– Что это? – тихо спросила она.

– Маленький подарок от Петербурга.

Она извлекла из сумочки очки, развернула записку и с изумлением прочитала:



РОСПИСКА

Я, Сидоров И. Я., даю настоящую розсписку в том, что я полностью и дабравольно атказываюс о своих справедливых требований к Унтонову В. В. и Куликовой-Рамановай О.Н., которы разрушили правила дорожного движения и принесли ущерб маиму автомобилю МЕРСАДЕС на сумму не меньше 10 тысячь зиленых доларов. Я не требую возмещения ущерба потому, что гражданка Конады О. Н. Кулик и Романова вдет в Питирбурге большую блоготворительсную действию, и я хочю просить предлагать Ольгу Николаеву Кулькову считать мой откас взносом в ие фонд.

В чем и росписываюс

И. Сидоров



– Боже! – прошептала Куликовская-Романова. – Боже мой!.. Молодой человек!.. Что это такое?

– Отказ от претензий. Все законно. Я свидетель, – с удовольствием сообщил Ираклий.

– Как же это?.. Как вам удалось?

– Сила убеждения! – ухмыльнулся Ира. – А также логики и власти.

– Но как мне вас благодарить? И как вас зовут? Я даже не знаю… – спросила она.

– Вы уже поблагодарили тем, что посетили наш прекрасный город, – заверил ее Ира. – А зовут меня Ираклий Григорьевич. – Он протянул ей визитную карточку – белую, с красным гербом города Санкт-Петербурга.

Она торопливо вытащила из сумочки свою визитку.

– Спасибо, премного… премного… благодарен! – сказал Ира, бросив взгляд на ее карточку. – А теперь позвольте откланяться, – светским тоном произнес он. – Дела, знаете… Никуда от них!..

– Конечно, конечно… Не смею задерживать! Ведь вы и так много времени потеряли с нами! – сказала она. – Но ведь мы еще увидимся? Пожалуйста!.. Мне хотелось бы вас еще раз увидеть!

Ира поразмыслил.

– Ладно. Раз уж вам так хочется, – сказал он. – Я вам позвоню вам. Через несколько дней. Или через неделю. Вы еще будете здесь?

– Буду! – пообещала он. – И уже сейчас с нетерпением жду вашего звонка!

– Кстати, – сказал Ира, – у меня для вас есть, вернее, будет очень интересная информация хоть и деликатного свойства, но прямо связанная с вашими занятиями в городе. Очень интересная!

– Спасибо.

– Лучше давайте я сам выйду на связь. До свидания.

Ира забрался в свой джип. Водитель ударил по газам, джип рванул с места на красный свет и мгновенно проскочил перекресток. Неожиданно заработал «разбитый» мотор мерседеса, машина прохрустела шинами по осколкам от фары и указателя поворота, вывернула на встречную полосу и, едва не столкнувшись с хлебным фургоном, исчезла за углом Таврической улицы. Онтонов и Куликовская-Романова, переглянулись, но оба промолчали: дикий инцидент отобрал у них слишком много сил. Они сели в машину, пристегнулись, и Онтонов, дождавшись зеленого сигнала светофора, медленно и неуверенно тронулся с места. До конца поездки они не произнесли ни единого слова.



Въехав со стороны набережной Фонтанки в узкий Казачий переулок, Онтонов остановился около своего дома: Куликовская-Романова в этот свой приезд остановилась у него. Она старалась вложить в свой фонд каждую сэкономленную копейку. Никаких личных доходов, кроме пенсии, у нее не было, а сутки пребывания в обычной петербургской гостинице стоил самое меньшее триста долларов – дороже, чем в пятизвездочном отеле в Торонто или Оттаве. И когда Онтонов предложил ей остановиться у него, с благодарностью согласилась.

– Посидим немножко, – попросила она. – Никак не могу отойти. До сих пор кажется, что все это мне приснилось. Виктор Васильевич, пожалуйста, подтвердите, все это был сон, бред!

– Я бы рад… – уныло пробормотал Онтонов. – Но такова наша теперешняя жизнь: подобное происходит у нас каждый день. Эта неприятность грозит на наших дорогах каждому. Вот недавно случай был: водитель пассажирского автобуса выбросился из окна своей квартиры – с девятого этажа. Накануне случайно помял иномарку, стоявшую, в нарушение всех правил, прямо на автобусной остановке. Вот он и покончил с собой, чтобы у жены и детей бандиты не отобрали квартиру.

– Но где же полиция?! – вскричала Куликовская-Романова.

– А вы разве только что не поняли, где? У нас полиции нет, – хмуро ответил Онтонов.

– Следовательно, эта… милиция!

– Она тоже давно исчезла, – сообщил Онтонов. – Еще в 1991 году. Сейчас в милицейском мундире ходит почти исключительно криминал. Это теперь их униформа. Очень удобно!

– Вы говорите невероятные вещи! – покачала головой Куликовская-Романова.

Онтонов сначала даже отвечать на это ничего не хотел, но все-таки сказал:

– Как вы считаете, если милиционеру назначают зарплату месячную в две тысячи нынешних рублей, на которые очень скромный человек – один, без семьи – может прожить не больше трех-четырех дней? Что произойдет дальше? – и сам ответил: – Милиционер будет грабить. У вас в Канаде «гиббон» в состоянии купить себе «слона»?

– Простите, не поняла, – сказала Куликовская-Романова. – Какой гиббон? Какого слона?

Онтонов криво усмехнулся:

– Это так у нас называют бывших гаишников, теперь их контора называется ГИБДД.

Она кивнула:

– Во Франции их называют «la vache»[64].

– Так в состоянии ваш «гиббон» купить себе «слона»[65]? И еще «подрабатывать» на нем, как мы видели только что?

– Исключено, – подтвердила Куликовская-Романова.

– А лейтенант «руссияньской» милиции, видите, – может. Президент Ельцин знает – его милиционеры на зарплату не живут. Все что надо, милиционер берет сам. Понадобится – убьет. И сам же «раскроет» преступление.

– Вы рассказываете страшные вещи. Не могу поверить, – проговорила потрясенная Ольга Николаевна.

– Это, с вашего позволения, вопрос не веры, а практической жизни – того самого вашего опыта, который полчаса назад заметно обогатился!.. – с легкой досадой уточнил Онтонов. – Мы с вами только что попали в самую обычную, будничную ситуацию. Вся беда состояла в том, что мы оказались на том перекрестке на десять минут раньше. Задержались бы – на нашем месте оказался бы другой, его бандиты и выбрали бы… Такая милиция – лучшая и самая надежная опора режима. Все очень просто: потому надежная, что режим вместо денег – зарплаты там, жилья и прочего – дал милиции то, о чем ни она, ни любая полиция любого государства за всю историю человечества никогда не могли мечтать. Он отдал ей население! В неотчуждаемую собственность. В полную и нераздельную! Я ненавидел всегда советскую власть, считал ее своим личным врагом, однако же, надо сказать правду: главное право человека она гарантировала всем гражданам – право на жизнь.

– Ох, – поежилась Куликовская-Романова. – Во что вы превратили Россию! Ну, зачем надо было разрушать СССР! Неужели нельзя было его провести всего пять-шесть реформ, совсем немного либерализовать государство – оно стало бы сильнее, а люди свободнее…

Онтонов обиделся.

– Ольга Николаевна, вы требуете ответа от меня? Совсем недавно графиня Новосильцева упрекала меня в том же!

– Ах, простите, Виктор Васильевич! Конечно, не от вас лично я хочу услышать ответ, – сбавила тон Куликовская-Романова. – Да если бы и услышала, что изменилось бы?.. Ладно! Все! Думаю, что у нас сегодня был удачный день!

– Что вы имеете в виду? – удивился Онтонов. – Храни нас Бог от такой удачи!

– Так вот Господь и вмешался! Если бы он не прислал нам этого милого юношу… Ну, все! – оборвала она сама себя. – Что у нас еще сегодня важного?

– Ольга Николаевна! Будут звонить журналисты из православных газет. Один специально приехал из Москвы. Когда вы сможете с ними встретиться? Может быть, сегодня вечером?

– Нет-нет! – возразила она. – Только не сегодня. Я вообще не в состоянии еще кого-либо сегодня видеть.

– Когда же?

– Знаете, – предложила она, – давайте дождемся, когда вернется из Москвы графиня Новосильцева и проведем общую встречу. Посмотрим сначала, какие новости она привезет. Кроме того, я сама не совсем готова к обстоятельному разговору.

После чая Куликовская-Романова извинилась перед хозяевами и попросила не звать ее к телефону. В своей комнате она прилегла на диван и попыталась расслабиться. Это у нее получилось не сразу, потому что именно сейчас, когда прошло несколько часов после истории с ДТП, стресс ее догнал. В какую-то секунду она пожалела, что вообще ей пришло в голову приехать в России, но это было только на секунду.

Даже если бы она действительно и не хотела бы здесь появиться, все равно пришлось бы: таково было предсмертное желание ее мужа – Тихона Николаевича, племянника императора Николая II и сына сестры императора Великой княгини Ольги Александровны.



Как странно: первое, о чем она подумала в ту ночь два года назад: их жизнь наверняка теперь резко переменится и отныне супругам не будет покоя никогда – вплоть до гробовой доски. А ведь никаких оснований подумать так у нее тогда не было и ничто вокруг не указывало на будущую многолетнюю нескончаемую нервотрепку. Разве что телефонный звонок из России в три часа ночи: муж в последние дни жаловался на сердце, засыпал с большим трудом, чаще только под утро и ненадолго. Поэтому Ольга Николаевна дорожила каждой минутой сна мужа. И тут этот – проклятый звонок; а Тихон Николаевич уснул всего полчаса назад. Она долго потом себя не могла простить – ну почему не выключила на ночь телефон? А ведь именно из-за такого пустяка в их жизнь ворвались тревоги и переживания, которые были им совсем ни к чему. Правда, до сих пор им никто среди ночи не звонил.



Звонок был долгим и требовательным, словно извещал о пожаре или начале войны. Она уже приподнялась, но муж мягко положил руку ей на плечо, придержал и встал сам. Он посидел еще некоторое время на краю кровати, надеясь, что телефон замолчит, но аппарат продолжал сверлить звоном головной мозг, и Тихон Николаевич с трудом поднялся, снова остановил жену, которая хотела встать вместе с ним:

– Не вставай, душа моя, я подойду.

И осторожно спустился по лестнице вниз, в гостиную, где на стене висел аппарат.

Снял трубку и произнес:

– Yes, a’m… listen to you?

Она сначала прислушивалась к каждому слову мужа, но через пять минут не выдержала, надела халат, и сошла вниз. Взяв отводную телефонную трубку, вопросительно посмотрела на мужа. Он кивнул, и она приложила трубку к уху и тотчас отдернула. В трубке кто-то не говорил, а кричал, причем слышимость была такая, словно кричал прямо в ей ухо.

– Но вы, товарищ Куликовский, должны понимать! Я ведь к вам звоню сейчас и обращаюсь не из империи зла – не из Советского Союза, а из новой демократической России! Мы хотим восстановить историческую справедливость, между прочим, по отношению к вашим родственникам – к святой династии Романовых. А вы препятствуете!

– Нет-нет! Это невозможно! Как вы могли так подумать? – от неожиданности Тихон Николаевич слегка растерялся. – Я никогда никому не препятствую восстанавливать справедливость, тем более, историческую… Но вы говорите, – если все, что вы говорите, – правда, вы заявляете об очень серьезных и ответственных делах. Вы, надеюсь, хорошо понимаете, какая непростая вещь – генетическая экспертиза? Это очень сложно и… без гарантий!

– Для хорошего специалиста ничего сложного! – возразил звонивший. – Просто нужна капля вашей крови – капните на промокашку, положите ее в конверт и отправьте по адресу… Я сейчас вам продиктую. Вы записываете?

– Нет! – воскликнул Тихон Николаевич. – Ни в коем случае! Не надо никакого адреса. Я не буду записывать. И повторяю, сэр – вы так и не представились, кстати! Повторяю: на эту тему я могу говорить только с заинтересованными официальными лицами, у которых будут полномочия непосредственно от государства!

В трубке замолчали. Оттуда слышно было только тяжелое дыхание, словно человек на том конце провода внезапно остановился после спринтерского забега и никак не может отдышаться.

– Вы… – наконец произнес далекий собеседник. – Вы, господин Куликовский!.. Я обещаю вам: вы еще пожалеете о своем поведении! Весь цивилизованный мир узнает о том, как вы хотите скрыть правду о таких страшных событиях, как судьба царской семьи, на которую вам наплевать! – крикнул он. – Но есть еще в России и в Канаде, между прочим, тоже свободная пресса, есть еще и общественное мнение! Вам от него не уйти и не скрыться.

Бросив взгляд на мужа, Ольга Николаевна увидела, каких громадных усилий стоит ему сейчас его спокойный голос. Выслушав до конца, он неторопливо произнес:

– Теперь попрошу вас немного помолчать и выслушать меня, молодой, мне неизвестный, но плохо воспитанный и даже совершенно беспардонный человек! – с ледяной вежливостью выговорил Тихон Николаевич. – Мистер Неизвестный! Ваше поведение и еще больше ваш тон совершенно недопустимы. И поэтому я вынужден прекратить разговор. Прошу вас больше никогда не звонить по этому телефону. Прощайте!

И он положил трубку.

– Кто это был? – спросила жена.

Тихон Николаевич передернул плечами.

– Ангел мой, я даже не запомнил фамилию этого наглеца. Но не буду отрицать, что он мне ее назвал, – улыбнулся Тихон Николаевич. – Какой-то авантюрист. Их сейчас очень много появилось в России. Думаю, он больше звонить не будет.

– Будем надеяться, – отозвалась она.

Они поднялись обратно в спальню и, на удивление, Тихон Николаевич заснул немедленно и проспал глубоко без перерыва целых четыре часа.

Но они ошиблись. Все только начиналось.

На следующий день опять в половине третьего ночи заверещал телефон. «Ах, – раздосадовался Тихон Николаевич. – Ну, как же я не отключил его! Но разве можно было предположить, что этот наглец снова позвонит!»

Трубку снимать они не стали. Через несколько минут из аппарата, чуть потрескивая, поползла лента факсограммы…



Ольга Николаевна полежала еще немного. Нет, видно, не удастся вздремнуть хоть на полчаса. Но есть и другой способ успокоиться.

Она поднялась, достала из саквояжа толстую тетрадь в зеленом сафьяновом переплете, открыла. На первой странице чертежными буквами было написано: «ЦАРСКОЕ ДЕЛО». Взяла ручку. Перелистала страницы, открыла чистую, поставила дату и принялась писать.

«Я совершенно забыла зафиксировать важный эпизод всей истории, с которого все началось, – ночной звонок из России. И это важно для того, чтобы отметить самые принципиальные – нравственные моменты. О них необходимо сказать еще и потому, что я располагаю документами, которые в свое время намереваюсь опубликовать. Они опровергают всю дезинформацию и клевету в адрес моего супруга и в мой личный адрес, а также полностью подтверждают мою позицию, выводы и оценки.

Летом 1992 года, когда еще не был официально определен статус исследований так называемых «екатеринбургских останков», некоторые лица частным образом, и даже совершенно посторонние в этом деле лица…» она подчеркнула последние слова, подумала и продолжила: «…стали крайне неуважительно обращаться к Тихону Николаевичу Куликовскому-Романову с требованиями предоставить им кровь и волосы для идентификации «екатеринбургских останков» и прислать их образцы просто в конверте par avion[66]. Естественно, ответом был отказ.

Тихон Николаевич категорически заявил, что пока исследование ведется безответственно, на неподобающем процессуальном уровне, всякое участие родственников убиенного государя и тем более его – самого старшего и ближайшего из родственников – невозможно. Однако он был готов предоставить необходимое для экспертизы, если расследование будет вестись на официальном Государственно-Церковном уровне и будут созданы условия для объективного исследования. В этом случае, конечно же, за результаты должна отвечать отнюдь не группа заинтересованных лиц, захвативших монополию на весь ход исследования.

Получив отказ, эти господа принялись через печать распространять дезинформацию о причине этого, извращенно преподнося позицию Тихона Николаевича. Более ого, заявили, что именно из-за его отказа они вынуждены вскрыть могилу его Дяди – Великого князя Георгия Александровича.

19 августа 1993 года Генеральной прокуратурой российской Федерации было, наконец, возбуждено официальное расследование по факту убийства Царской Семьи.

23 октября 1993 года была создана государственная комиссия по изучению вопросов, связанных с исследованием и перезахоронением останков Российского Императора Николая II и членов его Семьи под председательством заместителя председателя правительства РФ Ю. Ярова. В комиссию был приглашен и представитель Святейшего Патриарха – Его высокопреосвященство Владыка Ювеналий, Митрополит Крутицкий и Коломенский.

К сожалению, сама ситуация от этого не изменилась. По-прежнему сохраняется монополия узкого круга исследователей, которые еще в 1991 году поспешили заявить о подлинности останков. С тех пор они прилагают все усилия, чтобы не допустить проверочных экспертиз.

Русский ученый-генетик Евгений Иванович Рогаев уже провел в канадской лаборатории генетический анализ крови Тихона Николаевича Куликовского-Романова, он официально заявил Государственной комиссии о готовности провести независимое сравнительное исследование с останками из Екатеринбурга и останками Великого Князя Георгия Александровича.

Мне же упорно предлагается передать весь биологический материал в руки эксперта Петрова.

Но посудите сами…»

Она отложила ручку, растерла пальцы правой руки. И вдруг отметила, что кошмар, пережитый ею каких-то два часа назад, кажется, оставил ее в покое. Вспомнила, как милиционер выхватил пистолет и приставил ко лбу Онтонова. Тогда в первую секунду ей показалось, что это какая-то шутка, и сейчас все разъяснится, и они вместе посмеются. Но когда увидела, что Онтонов близок к обмороку, поняла, что она действительно находится в аду. Она бы отдала любые деньги, только бы эти мерзавцы в милицейских погонах отпустили его. Она знала, что Онтонов полтора года назад перенес обширный инфаркт и чудом остался жив. Он мог бы умереть дома, потому что приехавшая через два часа «скорая помощь» оказалась частной, а заплатить было нечем. Жена Онтонова, рассказывая о той страшной ночи, была совершенно спокойна и только один раз спокойствие ей изменило и она раз чуть ли не до крови закусила губу, когда вспомнила, как она умоляла дюжих мужиков в грязно-синих робах – это новая униформа в неотложке – сделать хоть что-нибудь: «Какие же вы врачи после этого? Вы же видите – он умирает!» На что эскулапы молча пошли к двери. Она их нагнала у порога, сорвала с пальца обручальное кольцо и протянула старшему врачу. Тот долго рассматривал кольцо, поинтересовался, какой пробы золото. «Ладно, раз уж все равно приехали, – проворчал он, раскрывая свой докторский саквояж с красным крестом на боку. – Не давать же теперь порожняка обратно!» И, покосившись на нее, проговорил: «Эту ампулу и за два ваших кольца не купишь. А ведь мы все лекарства покупаем за свои…»

– Но ведь у вас же теперь вместо советского здравоохранения – страховая медицина! Я читала об этом – в ваших же газетах! – недоумевала она.

– В газетах? – переспросила жена Онтонова и усмехнулась.

Позже она узнала подробнее: обязательное медицинское страхование в новой России есть, налоговые отчисления страховым компаниям в два-три раза превышают расходы на советское здравоохранение, но почему-то на зарплату врачам денег нет, больницы закрываются, а в тех, что остались, пациент обязан платить за все – даже за бинты и вату.

Но странно: вспоминая обо всем этом, она сейчас не испытывала никаких эмоций. Очевидно, в организме включилась какая-то система самозащиты. Иначе человеку с нормальной психикой, который не может равнодушно наблюдать страдания других, просто не выдержать повседневной жизни в России, которую она и ее муж продолжали считать своей Родиной – первой, что, впрочем, нисколько не уменьшало их любви и благодарности ко второй Родине – Канаде, давшей им кров, работу, образование, безопасную и достойную жизнь и обеспеченную старость.

Больше писать не хотелось. Усталость навалилась такая, что даже думать о чем-либо она была не в силах. Она перелистала тетрадь к началу до раздела «Краткая хронология дела о так называемых «Екатеринбургских останках» и обнаружила, что воспринимает свой текст, написанный несколько месяцев назад, по-новому.

1989 г. Сообщение в советской и итальянской прессе о находке Гелия Рябова в Поросенковом Логу близ Екатеринбурга (еще Свердловска) захоронения неизвестных скелетов, о которых он заявил, что это останки убиенного Государя Николая II, Его Супруги и Царских Детей, а также Их преданных слуг и приближенных, разделивших трагическую судьбу Августейшей Семьи.

Апрель 1991 г. Эксгумация останков.

Июль 1992 г. Заместитель генерального прокурора Российской Федерации М.Д. Славгородский обращается к и.о. премьер-министра Гайдару с предложением: «Образовать государственную комиссию. Для организации полного и достоверного расследования всех обстоятельств гибели царской семьи, создания необходимых условий российским экспертам, в чьем ведении должно находиться захоронение – министерства культуры, церкви или иного органа».

Август 20-е число, в 2 часа 30 минут ночи в Торонто. К Тихону Николаевичу Куликовскому-Романову приходит факсограмма от некоего В.О. Лопухина на бланке клуба «Дворянское собрание».

«Срочно! Лично! – Анализ крови, взятый у Вас, может помочь произвести окончательную генетическую идентификацию… Представитель научного центра в США или Канаде посетит Вас и возьмет кровь…»

Несмотря на заверения в том, что этот В.О. Лопухин, являющийся членом новорожденного клуба «Российское дворянское собрание», при этом является и «официальным представителем специальной комиссии с участием виднейших специалистов», никаких убедительных свидетельств о степени официальности комиссии, ее ответственности перед законом и гражданами России в письме не приводится. Тем не менее, был дан следующий ответ.

30 августа. «Хорошо, что вы интересуетесь памятью Царственных новомучеников и иже с ними безбожниками убиенных… По моим понятиям, если найдены именно Их останки, то дело идет о Мощах Святых и переходит оно в духовные, а не земные понятия. И никакие физические исследования тут ни при чем. Однако 15 сентября моя супруга Ольга Николаевна должна прибыть в Санкт-Петербург. Вы сможете ее пригласить и обо всем, Вас интересующем, спросить и поговорить как со мной».

Сентябрь. В Москве состоялась личная встреча О.Н. Куликовской-Романовой с В.О. Лопухиным, на которой было заявлено, что в настоящий момент все исследования и экспертизы, несмотря на пышное определение, выглядят как совершенно частное предприятие, а Тихон Николаевич может иметь дело только с государственно-церковным учреждением, занятым расследованием убийства Царской Семьи.

Октябрь. В журнале «Эхо планеты» выходит статья Наталии Кирсановой «Последний путь последнего царя». В начале статьи шокирует пассаж: «Когда российский ученый Павел Петров сошел с трапа самолета, прибывшего обычным рейсом из Москвы в лондонский аэропорт Хитроу, кто бы мог подумать, что в синей спортивной сумке, висевшей у него на плече, возможно, покоится разгадка одной из самых мрачных тайн ХХ века – истории гибели последнего российского императора и его присных, расстрелянных 74 года назад в Екатеринбурге. В сумке у Павла Петрова, представляющего российскую академию наук и службу судебно-медицинской экспертизы, лежало три килограмма упакованных в простые полиэтиленовые мешки костей от девяти скелетов, которые были обнаружены в окрестностях Свердловска около десяти лет назад. Теперь этими останками – предположительно Николая II и членов императорской фамилии – начали колдовать судебно-медицинские эксперты британского министерства внутренних дел».

На первой же странице статьи размещена фотография явно суггестивного[67] характера – Павел Петров и англичанин Питер Холл держат в руках мешочки с костями и портреты государя и Государыни. Читателю сразу внушается, что это – останки именно Царской Семьи.

Ноябрь, 4-го. На имя Тихона Николаевича приходит из Олдермастона факсограмма от «профессора доктора биологии Российской академии наук Павла Леонидовича Петрова (как выяснилось позже, П. Петров превысил российскую научную табель о рангах, являясь в то время всего лишь кандидатом биологических наук и никак не профессором):

«Разрешите мне, как представителю России в составе Международной экспертной группы, которая сформирована с целью установления истинного происхождения останков, обнаруженных в 1991 году в тайном захоронении вблизи Екатеринбурга, обратиться к Вам с великой просьбой. Дело в том, что, как ни печально, несмотря на огромную работу, проделанную русскими и американскими экспертами-медиками, найденные в Екатеринбурге останки пока только предположительно можно относить к семье императора Николая II, трагически погибшей в 1918 году…Единственный способ однозначно установить аутентичность Екатеринбургского захоронения – это использовать генетические тесты… Разгадка Екатеринбургской трагедии близка, ее значение для мировой истории очевидна, поэтому мы делаем все, что в наших силах, чтобы положить конец кривотолкам и поколебать упрямых скептиков. Для завершения исследований нам необходимы образцы биологического материала от наиболее близких родственников императорской семьи. Нам нужно всего 20–30 Ваших волос! Они могут легко быть собраны с Вашей расчески (нам нужны не срезанные, а те, которые выдернуты с корешком). Вы можете просто завернуть их в бумагу и послать нам в конверте par avion».

При всей показной вежливости, Петров принципиальную скептическую позицию Т.Н. Куликовского-Романова по отношению к частным и безответственным исследованиям называет «кривотолками». Не известно, что привезено «в спортивной сумке», «в простых полиэтиленовых пакетах», неизвестно, что получено в простых конвертах par avion!..

Совершенно ясно, что к родному племяннику Царя-Мученика Николая обращается не беспристрастный ученый, занятый поиском истины, а дипломированный авантюрист, готовый «сделать все, что в его силах», чтобы скрыть истину и «положить конец кривотолкам и поколебать упрямых скептиков».

Весьма характеризует этого человека и такая деталь. В факсограмме он пишет: «Мы не знаем номер Вашего телефона». А уже в этом году в интервью для журнала «Нью-Йоркер» от 21–28 августа 1995 года, которое взял у него небезызвестный Роберт Масси, он заявляет, что «тратил личные деньги на разговоры по телефону с его (Т.Н. Куликовского-Романова) женой – уверяя их, что он не агент КГБ…»

Видит Бог, что в Торонто Петров ни разу не звонил и по телефону с О. Н. Куликовской-Романовой не разговаривал.

Ноябрь, 11-е. Ответ Тихона Николаевича П. Петрову:

«Благодарю Вас за полученный факс от 4.11.92. говорящий о вашем участии в работе с разными иностранными и вряд ли православными «экспертами». Мне непонятно, о какой «загадке» вообще Вы пишете? Если об УБИЙСТВЕ Царской Семьи с Их Верными Слугами, то, по-моему все давным-давно ясно доказано и написано следователем Соколовым. Вообще считаю, что частным лицам и частным предприятиям проводить «экспертизы» ради сенсаций НЕДОПУСТИМО!

Частным интересам ничего своего выдавать не собираюсь. Если же дело дойдет до государственно-церковного уровня, то мои генетические данные будут находиться в геномном банке».

1993 год. Газета «Canadian Press» публикует интервью с Тихоном Николаевичем Куликовским-Романовым, где он вновь подтверждает свое несогласие сотрудничать с частными лицами и организациями. Сотрудничество возможно только тогда, когда дело дойдет до высшего государственно-церковного уровня. Для такого случая его данные будут находиться в геномном банке. Также Тихон Николаевич отмечает, что Объединение Князей Романовых – самых ближайших родственников Царской семьи, убедительно считает, что Царь, Его Семья и приближенные, убитые вместе с Ними, если захоронение окажется подлинным, должны быть похоронены все вместе, и что на месте злодейского убиения нужно воздвигнуть храм-памятник «На крови Святых Царственных Мучеников, Новомучеников и Священномучеников Российских».

Январь. 24-е. В Англии в газете «Sanday Express» выходит статья Виталия Козликина и Кэтти Скотт-Кларк «Останки, которые исследуются британскими учеными на предмет выяснения – принадлежат ли они действительно предательски убитому Николаю II и его Семье или являются подделкой? На прошлой неделе Русский благотворительный Мариинский фонд объявил, что останки, найденные Рябовым, являются подлинными и будут похоронены с почестями в соборе в Петербурге, что будет приурочено к 75-летней годовщине убийства.

Эта эффектная канонизация останков может привести к первому посещению России королевой Великобритании. Бабушка принца Филиппа, принцесса Виктория была сестрой Царицы Александры, а дед королевы король Георг V, был первым кузеном русского Царя.

Королева сказала Горбачеву во время его визита в Лондон в апреле 1989 года, что она не посетит Россию до тех пор, пока не будет произведено расследование убийства Царской Семьи. Теперь появился еще один повод для спекуляции – королевский визит в Россию в этом году. Никто не будет так доволен, как президент Ельцин, чье правительство было счастливо отправить останки, найденные Рябовым, на экспертизу в Олдермастон для окончательного анализа.

Британская монархия настолько заинтересована в судьбе Царской Семьи, что недавно принц Филипп пожертвовал свою кровь для проведения анализа ДНК. Конечно, объявление о торжественном захоронении останков кажется преждевременным…»

Многие русские ученые абсолютно уверены, что останки, найденные Рябовым, не являются подлинными. Даже митрополит Петербургский Иоанн заявил, что откажется провести похороны.

«Церковь не может благословить эти останки. Все доказательства их подлинности до сих пор были собраны секретными средствами. Я полагаю, что это была попытка провести общественность с помощью этой истории», – сказал Митрополит.

Валерий Архипов, московский историк, считает, что эти останки – обман. «Официальные лица могли взять останки родственников, включая останки брата и царя, которые находятся в Петербурге, и закопать их в могиле, «найденной» Рябовым, – сказал Архипов. – Или останки, найденные Рябовым, были смешаны с подлинными останками других царей до того, как они были отправлены на экспертизу в Олдермастон. Это может способствовать получению необходимого результата анализа DNA…»

Профессор Алекс Джеффрис, ведущий специалист по ДНК, сказал, что доказательство подлинности останков потребует длительного времени, несмотря на слухи о том, что Олдермастон все равно объявит их подлинными. «Вообще невозможно даже сказать, будет ли сделан окончательный вывод», – сказал он и добавил что если останки, найденные Рябовым, были смешаны с останками ближайших родственников, особенно с останками брата Царя, будет практически невозможно отделить их друг от друга….

Московский исследователь Леонид Болотин сказал: «Все специалисты, занимавшиеся расследованием убийства Царской Семьи всегда считали дело Н.А. Соколова беспристрастным и абсолютно авторитетным. Если бы тела находились на том месте, о котором заявляет Рябов, Соколов обязательно нашел бы их»…

Тот факт, что столь важные моменты расследования были пропущены российскими властями, предполагает, что они очень заинтересованы доказать, что найденные останки являются подлинными.

По странному стечению обстоятельств Борис Ельцин является самым знаменитым детищем Екатеринбурга. В 1977 году он лично приказал разрушить дом, в котором было произведено убийство. Позже он извинился. Перед кем – неизвестно. На прошлой неделе пресс-секретарь господина Ельцина заявил в Sanday Express: «Мы отрицаем всякую возможность участия президента или его администрации в подлоге, касающемся останков Царской Фамилии».

Февраль 1-е. Получена факсограмма на имя Тихона Николаевича на бланке «Министерство здравоохранения. Главный судмедэксперт России» от В.О. Плаксина, который заверяет, что «уже получены блестящие результаты, которые приближают нас к надежной идентификации останков императрицы Александры Федоровны и Великих Княжон…

Окончательно заключение, которое с большим вниманием ожидается во всем мире, возможно, получить к весне нынешнего года. Вместе с тем, однако, пока не удалось получить убедительных данных относительно императора Николая II. Необходимые нам образцы любезно предоставила господа Ксения Фирис, проживающая в Афинах.

К сожалению, генетическая дистанция до Николая II в ее ветви достаточно велика – 4 поколения, что осложняет интерпретацию результатов. Именно поэтому мы возлагаем надежды на Вас, многоуважаемый Тихон Николаевич, которого отделяют от императора всего 2 поколения! В этой связи особое огорчение вызывает тот факт, что мы пока не можем заручиться Вашим согласием на участие в исследованиях. Это сильно осложняет нашу задачу по установлению происхождения останков и ставит под угрозу срыва работу Российско-Британской экспертно-генетической группы. Это печальное обстоятельство, побуждает меня апеллировать к Вам, многоуважаемый Тихон Николаевич, и от имени возглавляемой мною Российской Экспертной Службы обратиться к Вам с официальной просьбой о помощи, а именно о предоставлении образца Вашей крови в распоряжение Главной Судебно-медицинской Экспертизы России.

Это помогло бы решить проблему и таким образом дать нам возможность положить конец кривотолкам и приблизить окончательную разгадку Екатеринбургской трагедии».

И вновь естественные сомнения, теперь уже в почти официальном письме называются кривотолкам!

Высокое должностное лицо в российской криминалистике пускается в интригу – в тот же день он направляет факсограмму Его Высокопреосвященству Митрополиту Виталию[68], где вновь говорит о «получении блестящих результатов» и предлагает. Опираясь на авторитет Церкви практически оказать давление на Тихона Николаевича Куликовского-Романова.

Март, 2-е. Тихон Николаевич отправляет факсограммой приветствие «Первой международной научно-практической и Богословской конференции «Государственная легитимность» по проблемам дорасследования убийства Царской Семьи и свете криминалистики, государственного права, исторической истины и Евангельского вероучения», которая проходила в Москве.

Март, 3-е. Первая международная конференция «Государственная легитимность». Доклад доктора медицинских наук Минздрава РФ профессора Звягина В.Н. «Первичная экспертиза и проблемы комплексной идентификации екатеринбургских останков».

Профессор Звягин, исследуя 23–25 июля 1991 года останки, извлеченные их екатеринбургского могильника, среди прочих заключений сделал следующий вывод.

«Скелет № 4. Это тот скелет, который в последующем официальной комиссией был определен как принадлежащий Императору Николаю. Второму. Человек этот отличался, бесспорно, рафинированной внешностью. Ростом около 164–168 см, зрелым возрастом (50–55 лет). Вместе с тем скелет имеет несколько особенностей, которые не позволяют его отнести методом исключения к останкам Императора Николая. Второго.

В частности, выраженная декальцинация скелета. Кости, однако, большого объема, особенно эпифизы длинных трубчатых, что свидетельствует о каком-то системном заболевании. Известно, что император Николай II вел очень активный образ жизни, был физически чрезвычайно сильным, он постоянно занимался гимнастикой, был чрезвычайно выносливым человеком. А перед нами скелет больного человека, дигистивного телосложения, склонного к полноте. Николай Второй, как известно, не был полным человеком. На этом этапе я склонен был исключить возможность принадлежности этого скелета № 4 последнему Русскому Царю.


Вячеслав Леонидович Попов из Петербурга абсолютно прав, когда замечает, что если рассматривать стоматологический статус этого скелета, то он резко выделяется из ряда других скелетов. Никаких следов врачебных вмешательств на зубах нет. Имеет место только сильно выраженный пародонтоз. Поясню для аудитории, что при этом заболевании замечается расшатывание и медленное, но неуклонное выпадение зубов. Причем пародонтоз не только выраженный, что позволяет предположить о давних истоках этого заболевания (несколько лет), в то время как Николай II тщательно следил за состоянием своих зубов и обращался к стоматологу регулярно, иногда по нескольку раз в год»[69]…

Она отложила тетрадь. Теперь, еще сопоставив факты, она окончательно убедилась, что сегодняшний отказ Собчака, унизивший ее, безусловно, часть общей войны вокруг останков. Разумеется – Мариинский фонд, правительство даст большие деньги за организацию похорон…

Просьба ее к мэру, в самом деле, была пустяковая. Уже несколько лет в Петербурге работает Ольгинский благотворительный фонд, но не имеет даже крыши над головой, ни телефона, ни конторы. И она просила Собчака помочь – дать в аренду на льготных условиях небольшую комнату во дворце, который до революции принадлежал Великой Княгине Ольге Александровне, а после революции в нем разместился районный партийный комитет Дзержинского района.

– Было бы вполне уместно именно здесь разместить фонд имени великой княгини, – сказала Куликовская-Романова. – Я недавно была во дворце. Сейчас там расположился какой-то бизнес-центр, который сдает в помещения субаренду двум десяткам разных фирм одновременно. Полагаю, что одна небольшая комнатка могла бы там найтись.

Пор мере того, как она излагала свою просьбу, лицо Собчака все больше вытягивалось, от сочувствия он едва не плакал. Но отказал сразу же.

– А знаете ли вы, сколько там стоит квадратный метр аренды? – спросил он. – Уверен, что не знаете. Вы гражданка чужого государства, иностранка. И хотя Канада мне очень нравится – я даже песню выучил про Канаду, когда был студентом, о том, что над Канадой небо синее. Так вот за один метр арендатор обязан платить… – он подумал. – Сейчас не помню, сколько, но знаю, что очень много. Ваш фонд через неделю разорится.

Куликовская-Романова сначала опешила.

– Но, мистер Собчак… Анатолий Александрович! Еще раз прошу обратить внимание: Ольгинский фонд – благотворительная организация. Мы оказывает различную помощь гражданам Петербурга и больничным учреждениям безвозмездно. У него нет и не может быть прибыли. И я полагала, что могу рассчитывать на ваше понимание и помощь…

Собчак закивал:

– Конечно. Конечно! Вы полагали. И я тоже. Но ничем не могу помочь. Я не всесилен!



Что ж, очень хорошо. Она никогда, даже в еще более сложных ситуациях не падала духом. Она вообще не знала, что такое паника или унылое подчинение обстоятельствам. Напротив: неудачи и неприятности были для ее мощным стимулом, пробуждая новые силы. Для себя лично она давно сформулировала важный принцип: поражений не бывает – бывает лишь обратная связь…



14. КОМИССАР ЯКОВЛЕВ



– НЕТ, – сказала Новосильцева, – фамилия Стоянович мне ни о чем не говорит. Впервые слышу эту фамилию. И ни с каким Сашей не имела чести быть знакомой.

– Разумеется, – согласился комиссар. – И ни с каким Сашей… Откуда в Вологде или Череповце могут знать полковников Генерального штаба.

Он помолчал, помешивая ложечкой свой мутный розово-желтый чай. Зачерпнул ложку, поднес ее к тусклой настольной лампе с зеленым абажуром, долго рассматривал жидкость при свете и вылил обратно в стакан.

– Представляете, – со вздохом признался комиссар. – В каких только ситуациях проходит жизнь профессиональных революционеров! Привыкать приходится ко всему. В том числе и к отсутствию тепла, нормальной еды и чая. Я научился не кланяться под пулями в Порт-Артуре, не дрожать от холода в тюрьмах, куда меня время от времени помещал царь… Хотя, признаюсь, это было трудно. Но возможно. Обо мне писала царская печать – кое-что правдиво, но много и выдумок. Мне действительно приходилось участвовать в экспроприациях. Правда, накануне «экса», как это у нас называют, меня исключали из партии… Наша партия российских социал-демократов, большевиков, принципиально против террора, индивидуального насилия и экспроприаций. Но ни одна партия не может жить без денежных средств. Кому-то всегда приходится брать на себя грязную работу, а с ней и ответственность и обвинения… Но странное дело: вот эсеры ходят по локоть в крови – и к ним почему-то буржуазия претензий не имеет. А царская власть разве была менее преступна? Хотя, признаюсь вам откровенно, мне пришлось послужить и ей, в том числе и в весьма конфиденциальном качестве…

– Допрос начался? – осведомилась Новосильцева.

– Ну что вы, Евдокия Федоровна, какой еще допрос… Просто я очень устал, признаюсь… И, разговаривая с вами, а не с бандитом или саботажником, немного отдыхаю. Кроме того, уверен, вы наверняка хотите узнать, как это друг Саши Скоморохова и ваша единственная связь, единственная явка и, возможно, спасение, мог оказаться не просто революционером, не просто комиссаром, а еще и чекистом! Правда ведь? Интересно?

– Люблю сказки на ночь, – усмехнулась Новосильцева.

– Вот и хорошо. Рад, что могу доставить вам удовольствие… Кто бы сейчас подсчитал, сколь миллионов солдат и офицеров уложил Николай Романов только в эту войну? Я не говорю о преступной японской. А ведь в боях гибнут, как правило, лучшие – самые трудоспособные крестьяне, самые образованные и порядочные офицеры. Да вот еще и гражданские попадают под снаряды – художник Верещагин, например. Нужна была такая жертва романовскому молоху? А сколько еще Верещагиных погибло тогда и сейчас? Сколько чеховых, менделеевых, лобачевских не родилось и никогда уже не родится? А сколько их сейчас гибнет от холода и голода и сиротства?

– А сколько от ваших пулеметов в ваших застенках? – выкрикнула Новосильцева. – Не ваши ли палачи убили полковника Скоморохова, одного из лучших офицеров Генштаба, настоящего русского патриота? – она поздно осознала, что выдала себя, но сейчас ей было уже все равно.

– О Скоморохове мы поговорим позже… – спокойно ответил Яковлев. – Идет гражданская война. В нас так же стреляют, и мы вынуждены отвечать. Кроме того, – и это самое трагичное – по эту сторону баррикад сегодня эсеры, бундовцы и различные мелкие группы, которые проникли сейчас во все новые органы власти и часто не подчиняются ни своему непосредственному руководству, ни даже Совнаркому. А что вы хотите? Народный комиссар юстиции нового правительства – эсер Штейнберг. Но начальник ему не Ленин и даже не Троцкий, а Якоб Шифф, американский банкир.

– А кто у Ленина начальник теперь? Кайзер Вильгельм?

– Вы плохо информированы, Евдокия Федоровна. Или стали жертвой пропаганды. Ленин приехал совершить социалистическую революцию не для кайзера, а для трудового русского человека. Наша партия поставила своей целью не ликвидацию привилегий у какого-либо класса и присвоению их себе – как во времена Великой французской революции. Тогда буржуа захотелось стать дворянами. При этом один из вождей Дантон утверждал: «Мы должны начисто уничтожить дворян и духовенство не потому, что они преступники. А потому, что им нет места в будущей счастливой Франции»… Мы же считаем, что дворяне – в государственном, гражданском смысле – должны стать наравне с рабочими и крестьянами. Мы хотим справедливого переустройства общества. Мы хотим дать мальчику Филиппку из рассказа Льва Толстого не только букварь, но и учебник высшей математики.

Новосильцева молчала, слушая все эти странные слова, и чувствовала, что сейчас от тепла и от неожиданно возникшего спокойствия и даже уюта, которые вливал в нее голос комиссара, она вот-вот положит голову прямо на край комиссарского стола и уснет.

– Да, знаете, ко многому удалось привыкнуть, а вот к морковному чаю так и не привык, – вдруг по-детски беспомощно улыбнулся Яковлев. – Не поверите – два года уже мечтаю выпить стакан самого обычного, цейлонского из английской жестяной коробки от Елисеевых…

– Зачем же вы устроили переворот двадцать пятого? Пили бы сейчас цейлонский, – съязвила Новосильцева.

– Переворот невозможно устроить, если сама объективная реальность его не подготовила, – ответил комиссар. – Он, кстати, случился и потому также, что исчез и цейлонский, и англо-индийский чай. И простой хлеб тоже. И металл. И патроны. И молоко. И сахар, который исчез уже два года назад, хотя и распределялся по карточкам. Но, тем не менее, был почти весь продан за границу!.. И это во время войны! И переворот, опять-таки же во время войны, что совершенно недопустимо, совершили родзянки и милюковы, да вот не справились с ответственностью… Власть в октябре валялась на улице, мы просто нагнулись и ее подняли. А вообще-то говоря, революцию, Евдокия Федоровна, на сытый желудок никто не делает. Мещанке из Череповца непростительно не знать таких простых вещей. Так, как вы, могут рассуждать только люди, долго отсутствовавшие в России…



Теперь Новосильцеву охватила мелкая мышиная дрожь, и Яковлев это заметил.

– Вы, пожалуйста, все-таки пейте, – заботливо напомнил комиссар. – В этом чае есть хоть какое-то тепло. Впрочем, в него надо кое-что добавить – я совсем забыл!.. – он встал, отодвинул тяжелое вольтеровское кресло и подошел к стоящему у окна несгораемому шкафу «Гартман amp; сыновья». Легко распахнул десятидюймовую дверь и вытащил оттуда начатую бутылку шустовского. Взял ложку Новосильцевой, аккуратно отмеривая, влил ей в чай три ложки. Потом подумал или добавил еще половинку.

От густого запаха дорогого коньяка у Новосильцевой слегка закружилась голова, и она несколько раз крепко зажмурила и потом широко открыла глаза.

– Правильно, очень хорошая гимнастика, – одобрил комиссар. – Кстати, коньяк держу только для лечебных целей. Большая редкость, особенно, после николаевского сухого закона, одного из немногих николаевских правильных…

Она отпила глоток чая, тепло скользнуло по желудку, потом охватило все тело приятной истомой.

– Теперь я все поняла, – игриво сказала она, как и полагается мещанке из Череповца, – Вы очень коварный. Только и думаете, чтобы споить беззащитную вдову-провинциалку.

Яковлев усмехнулся.

– Не мой метод. Хотя жаль. Он получше, чем тот, что иногда используют некоторые костоломы моего начальника пана-товарища Менжинского. Правда, он этих своих помощников время от времени расстреливает, но откуда-то появляются новые – не лучше.

За окном во дворе-колодце завели автомобиль. Мотор поработал на холостых оборотах, потом взревел и сквозь рев мотора, как сквозь вату, прорвался приглушенный треск винтовочного залпа.

– Да, – холодно согласилась Новосильцева. – Вот ваши методы, – она кивнула в сторону окна. Мотор в этот момент заглох. – Вы и меня расстреляете под нежный аккомпанемент автомобиля во имя революционной необходимости?

– Позвольте вам напомнить, уважаемая Евдокия Федоровна…

– Мария Ивановна! – поправила Новосильцева.

– Хорошо… Пусть пока так… Организация, в которой я имею честь принимать вас, называется чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией, бандитизмом и саботажем. Вы не относитесь ни к одной из названных категорий – в этом, по крайней мере, я убежден. Вы честный сотрудник бывшего разведуправления, хороший специалист – не то, что какая-то Мата Харя, простите меня… тем более, что она никакая не Мата Хари, а бывшая работница одного из голландских домов терпимости, невысокого уровня, кстати… И шпионкой никогда не была… – он замолчал.

– Продолжайте, пожалуйста, – поощрила его Новосильцева. – У нас в Череповце про такое не услышишь. У нас не ходят в голландские дома терпимости.

– У вас в Череповце, – вздохнул Яковлев, – не знают, что во дворе только что расстреляли шестерых бандитов, которые вчерашней ночью топорами изрубили в капусту семью ювелира Ционского – жену, трех дочерей и четырнадцатилетнего сына… Искали драгоценности. У бандитов были мандаты петроградской ЧК. С подлинной печатью. И с моей подписью.

– Вот как?

– Да, именно так. Драгоценностей они не нашли – настоящие сотрудники ЧК изъяли их днем раньше. А вот как у них оказались настоящие мандаты с моей подписью, выяснить так и не удалось.

– Вы разве не смотрите, куда ставите собственную подпись?

– Подпись была прекрасно подделана, печать тоже. Такие замечательные специалисты по подделыванию почерков бывали только в охранном отделении Департамента полиции. И в разведупре.

– Ничем помочь не могу, – проговорила с трудом Новосильцева и отвернулась к окну. Коньяк действовал. Глаза слипались, голова слегка кружилась.

– Ваша помощь нужна в другом, – заявил Яковлев. – В том, в чем не успел нам помочь полковник Скоморохов Александр Васильевич, мой друг и мой нынешний идейный враг, но, как вы точно заметили, – русский патриот, к которым я имею честь относить и себя… Мы вместе учились. Только тогда меня звали Константином Мячиным… Саша потом ушел в разведку, а я в революцию. Но дело, в котором я просил его помочь, нас объединило. Однако его выследили, его выдал кто-то из ваших бывших сослуживцев. Вас выдать никто не мог, потому что только я, после Скоморохова, знаю, кто вы на самом деле.

Она не верила ни единому его слову.

Комиссар словно прочел ее мысли.

– Вам никаких доказательств моей искренности не потребуется, когда вы узнаете, какая от вас нужна помощь, – заметил Яковлев.

Новосильцева облизнула пересохшие губы.

– Как же вас теперь величать? – спросила она.

– Василием Васильевичем.

– Не понимаю… – вздохнула Новосильцева. – Не понимаю, – повторила она с трудом, – что может объединять столь пламенного борца с царизмом, как вы комиссар Яковлев – или полковник Мячин… Чин ведь у вас, конечно, был не меньше полковничьего? Что могло объединить вас и верного слугу царского режима полковника Скоморохова?

Яковлев покачал головой.

– Вы ошибаетесь. Саша не был слугой или стражем режима. Он, как и сотни тысяч русских патриотов, был слугой России, а не династии Гессен-Гогенцоллернов, которая под оперативным псевдонимом «Романовы» правила нашей страной более ста лет. А объединяло… Та же организация, что и вас с ним. В ней мне тоже пришлось побывать. Там у меня была другая фамилия – Стоянович. И я уверен, что Саша вам ее называл. Во всяком случае, мы так договаривались. Когда я узнал, что с ним в гостинице была женщина, я понял, что это именно вы – Евдокия Федоровна Новосильцева, агент Чайка.

– И это вы знаете, – прошептала она.

Яковлев кивнул.

– Да. Об этом знают теперь лишь двое – вы и я. Так вот я бросил все силы, чтобы разыскать вас и обеспечить вам безопасность.

Новосильцева горько усмехнулась:

– Здесь, на Гороховой?

– Здесь самое безопасное место во всем Петрограде, а может, и во всей России, – заверил Яковлев.

Снова нахлынула слабость. Новосильцева попыталась с ней бороться, но угрожающая туманная волна неумолимо подбиралась к головному мозгу. Наконец она сказала едва слышным голосом:

– Почему я должна вам верить?

– Потому что у вас нет другого выхода, – твердо заявил Яковлев. – Кроме того, вы уже получили достаточно оснований для того, чтобы отнестись ко мне с доверием.

– В самом деле… В самом деле – вы считаете меня полной дурочкой?! Нас с полковником Скомороховым просто мог видеть какой-нибудь общий знакомый, который теперь служит в чека, опознать, предать, донести вам!..

– Так все-таки мог? Было кого выдавать? Мещанку из Череповца? – вкрадчиво спросил Яковлев.

Она поняла, что уже ничего не осталось от агента высшей категории… Она попалась. Глупо, бездарно – из-за полного бессилия, опустошенности и потери способности контролировать себя. Сопротивляться и отрицать то, что известно Яковлеву, она не могла и уже не видела никакого смысла.

– Что вы хотите от нас… точнее, теперь от меня одной? – шепотом спросила Новосильцева.

– Евдокия Федоровна, – доверительно произнес Яковлев. – Прежде всего, я хочу, чтобы вы отдохнули и набрались сил, чтобы вы хотя бы понимали то, что я говорю. Возможностей для отдыха у вас немного, но хватит.

– А потом? Какое же все-таки предательство вы от меня потребуете?

Яковлев смутился.

– Прошу вас, пожалуйста, не надо меня так… Я не способен предложить вам предательство. Но есть одно дело чрезвычайной важности. Я ничего не потребую от вас, потому что требовать не имею права. Ничего не попрошу, что вошло бы в противоречие с вашей совестью. Прошу только выслушать меня.

– Так все-таки, что вы хотите?

Яковлев взял со стола обычную канцелярскую папку с тесемками, развязал и открыл ее, достал оттуда телеграмму с наклеенными на нее полосками текста и положил перед Новосильцевой.

Она прочла:



Срочно

Строго секретно

Петроград

Гороховая два чека

Комиссару Яковлеву.

Вам надлежит с отрядом необходимого вам количества людей выехать в Тобольск для эвакуации в Москву бывшего императора Николая Романова со всей его семьей. Подробные инструкции получите в Москве. Исполнение – немедленно по готовности.

Председатель СНК

В. Ульянов (Ленин)



Новосильцева прочла текст два раза и отложила телеграмму в сторону.

– Что это значит? Царя будут казнить в Москве? На Лобном месте?

– Сейчас нам не до театра террора времен Робеспьера и Дантона, – ответил Яковлев. – Все гораздо проще. В условиях Брестского мира есть особое соглашение, касающееся Романовых. Александра Федоровна и дети получают гарантию жизни и безопасности, интернируются и отправляются в Германию или любую другую страну – по выбору. Императрица – как немецкая принцесса. Дети следуют за матерью как неотделимые от нее. Что же касается Николая, то здесь дело сложнее… Гарантии для него не предусмотрены. Немцы фактические оставляют советской власти решать судьбу царя. Он им не нужен. Правда, рекомендуют «не создавать условия для разделения семьи».

Новосильцева горько усмехнулась.

– Насколько мне известно по своему опыту работы, такого рода рекомендации исполняются по минимальной линии требований.

Комиссар замолчал. Он достал из ящика стола хорошо прокуренную английскую пенковую трубку, кисет и принялся выскребывать из мешочка остатки табака. Набив трубку, закурил. По комнате распространился аромат дорогого «кнастера». Он подействовал на нервы Новосильцевой совершенно неожиданно: она почувствовала себя осиротевшей – маленькой девочкой, чьи родители погибли, а сама она осталась без крова, без близких людей, одна-одинешенька на студеной улице, ведь недавно была счастлива, но не подозревала о том.

– Последние остатки былой роскоши, – улыбнулся Яковлев. – В такие дни, как наши, – в дни полной разрухи всей нашей жизни – сердце особенно остро воспринимает любую деталь прежней – запах французских духов, музыкальную фразу, строчку стихотворения… На меня табак так же действует. Одно могу вам сказать с полной уверенностью, Евдокия Федоровна: и голод и стужа не вечны. Разруху преодолеем, и начнем строить новую жизнь, которая будет лучше прежней. – Он помолчал. – Что же касается Николая Романова, то необычность ситуации в следующем. Не знаю, известно ли вам, что он просил убежища в Англии. У своего двоюродного брата. И Керенский обещал его выпустить. Даже был уже готов пароход. Но в последний момент король Георг проявил непонятную нормальному человеку жестокость, я бы сказал, подлость: он отказал своему брату и его семье в приюте. Ленин тоже думает, что Георг сознательно приговорил Николая к смерти. Так что История хорошо иллюстрирует, чем обычно заканчиваются для монархов революции – почти неизбежно плахой. Но мы долго не могли понять, зачем Георгу нужна смерть нашего царя? Причины должны быть особенные. Отказ принять семью Романовых – это самый настоящий смертный приговор, только сформулирован он иначе, чем в суде. Что вы по этому поводу скажете?

– Ничего умного, – ответила Новосильцева. – Одно лишь: это похоже на убийство с заранее обдуманным намерением. Такие преступления совершаются только из-за корысти. Из-за наследства, например…

Яковлев даже встал со стула, подошел к ней и порывисто, но легко пожал Новосильцевой руку.

Она поморщилась, но промолчала.

– Евдокия Федоровна, голубушка! – взволнованно произнес комиссар. – Теперь я окончательно убедился, что мне нужна именно такая помощница, как вы! Нам удалось понять суть вопроса только после того, как к нам в руки попали документы, которые чудом сохранил капитан одного потопленного в Балтийском море миноносца. Этот корабль и еще один такой же в пятнадцатом году секретно переправили в Лондон довольно большое количество золота – залогового, государственного для гарантии оплаты военных поставок. И в составе груза было личное золото Николая Второго. Тогда было объявлено, что с потопленных кораблей никто не спасся. Таким образом, тайна была почти похоронена на дне Балтики. О том, что капитан Трефолев спасся, почти никому не известно – ни в России, ни в Англии. Он, к сожалению, два месяца назад умер. Но остались коносаменты на груз, расписки получателей и его собственноручный рапорт. Царское золото помещено в частный банк, и распорядиться им не может никто. Кроме самого царя. Понимаете?

– Что тут не понять? – саркастически усмехнулась Новосильцева. – Кошелек или жизнь! Так? Ленин предлагает царю жизнь в обмен за золото. Все по законам разбойников с большой дороги.

– Все правильно вы сказали, голубушка Евдокия Федоровна, за исключением одного нюанса: здесь не большая дорога, и мы с Лениным не разбойники. Это золото нужно не Ленину, не Яковлеву и даже не Троцкому лично. Мало того, Бронштейн одним из первых заявил при обсуждении вопроса на президиуме ЦИКа, что это золото может спасти республику потому, что на него можно купить хлеб и оружие. Четыре дня назад поступила просьба чрезвычайно важная и секретная – от Владимира Ильича. И я хотел предать ее Саше.

– От какого Владимира Ильича? – с трудом, напрягая последние усилия, попыталась вспомнить Новосильцева. – Кажется, я не знаю такого…

– Лично не знаете, – подтвердил Яковлев. – Это Ленин. Его просьбу помочь мне я адресовал полковнику Скоморохову, а теперь адресую вам.

Она не поверила своим ушам.

– Какой Ленин, вы сказали?

– Ульянов-Ленин. Владимир Ильич. Председатель Совнаркома.

– Ленин лично обращался с просьбой к Саше? Вы передавали его просьбу Саше?

– Не просто просьбу – письмо. Вот оно.

И Яковлев достал из той же папки сложенный вдвое листок. Она развернула и с трудом прочла текст, написанный острым, резко наклоненным почерком:



Многоуважаемый гражданин Скоморохов!

Обращаюсь к вам не только как глава нынешнего правительства, но и просто как человек с просьбой оказать всяческую помощь комиссару Яковлеву, который Вам хорошо знаком. Дело величайшей важности и имеет огромное значение для нашей с Вами общей Родины. Отдаю себе отчет, что политически, в лучшем случае – идеологически, мы с Вами – враги и вряд ли станем единомышленниками. Однако в данной, особой ситуации никакая вражда невозможна. Я не могу произносить слова о будущей Вам награде и благодарности – Вы найдете их в глазах тех сотен тысяч голодающих детей, которых вы поможете спасти от голода. С наилучшими пожеланиями

В. Ульянов (Ленин).



Она перевела дух.

– Ничего не понимаю, Василий Васильевич… Извинимте меня, пожалуйста. Кажется, я сейчас умру…

И потеряла сознание.



Когда Новосильцева очнулась, она обнаружила, что лежит на железной кровати укрытая серой длинной солдатской шинелью. Под головой был сложенный вдвое тощий тюфяк. В голове таяли остатки сна.

Она успела увидеть себя в бело-розовом легком платье и с розовым китайским зонтиком в руках. У ног струилась речка. Садилось солнце и через несколько секунд оно исчезло вместе извилистой рекой, но в воздухе еще держался легкий запах сена. Она принюхалась. Запах сена исходил от тюфяка.

В комнате не было ничего, кроме стула у изголовья. На спинке кровати висело ее платье, ботинки с высокой меховой оторочкой стояли рядом. На ней была чистая, но чужая белая сорочка и тоже чужие толстые шерстяные чулки.

Новосильцева попыталась пошевелиться, но тут же застонала от резкой боли в груди. Все тело обдало болезненным жаром. Она почувствовала, что на шее и груди выступили капельки пота. «Кажется, я нахожусь в чека, и меня еще не расстреляли… – поняла она. – И продолжаю болеть. Кто же меня переодевал?.. Впрочем, не важно. Надо уходить, только, видно, сразу не получится…»

Из окна струился серый свет. Наверное, было два или три часа дня, скоро снова стемнеет.

Новосильцева поднялась, с трудом села. Комната волчком завертелась перед ее глазами, и она снова легла.

Отворилась дверь. Вошел высокий худой матрос, вооруженный маузером в желтой деревянной кобуре на длинном ремне. На ленточке его бескозырки блеснули серебряные буквы «Аврора».

– Разрешите, товарищ Колобова? – спросил он. – Вы уже проснулись?

Она кивнула.

Матрос приблизился к кровати. В правой руке он держал тарелку, в левой – ложку. Тарелку матрос поставил на стул и ложку положил рядом.

– Вы меня знаете? – спросила Новосильцева.

– Нет, – ответил матрос.

– Откуда вам тогда известна моя фамилия?

– Товарищ Яковлев сказал. Сказал, что вас зовут Глафира Васильевна Колобова и что вы наш сотрудник, а приехали из Костромы.

– Еще что он сказал?

– Что вас арестовали по ошибке вместе с другим наших сотрудником, бывшим полковником царской разведки.

– Его убили?

Матрос пожал плечами.

– Не знаю. Кто говорит – убили, кто говорит – тяжело ранили, смертельно, и он был в госпитале на Суворовском, а где сейчас – не знаю…

Новосильцева резко поднялась, но снова все закружилось. Матроса и всю комнату скрыла тьма.

– Вам нельзя вставать, – издалека услышала она голос матроса. Сознание медленно возвращалось. – Вы больны, доктор сказал, что у вас инфуленция.

– Инфлюэнца? – прошептала она. – В чека есть доктор?

– Да, судвоенврач с крейсера «Заря». Он скоро придет, а пока сказал, что вам надо подкрепиться. Нужно усиленное питание!

Новосильцева с трудом усмехнулась.

– И что вы принесли?

Матрос бросил голодный взгляд на тарелку и поспешно отвернулся.

– Да так. Ничего особенного. Там каша. Манная. На воде, правда, зато на деревянном масле. И говядинка.

– Настоящая? Я уже забыла, что это такое.

– А какая еще может быть!.. Ну, я пойду, Глафира Васильевна. Вы сами сможете или вас покормить?

– Не знаю… Попробую, – она попыталась приподняться на локте, но не смогла.

Матрос молча подошел, выровнял тюфяк, потом крепко взял Новосильцеву, словно ребенка подмышки и посадил спиной к стене. Взял тарелку и зачерпнул ложку каши.

– Сделайте одолжение, Глафира Васильевна, – откройте рот, – попросил матрос.

Ей вдруг стало смешно, и она едва слышно засмеялась.

– А если не смогу? Не открою?

Матрос вздохнул.

– Тогда я подожду.

– Ладно, попробую.

И матрос стал ее кормить. Каша, действительно, оказалась манной, без сахара и соли, на воде. Но на настоящем необычайно душистом конопляном масле, которое, вспомнила Новосильцева, крестьяне называют деревянным. Она съела несколько ложек и сказала:

– Хватит. Сразу столько не смогу. Больше не получится. Может, вы мне поможете?

– Как? Я и так вам помогаю, – удивился матрос.

– Ну… – смутилась Новосильцева. – А вы… Как вас зовут?

– Матрос второй статьи Гончарюк! – четко ответил он.

– А имя отчество?

– Павел Митрофанов.

– Павел Митрофанович? Так, наверное, правильнее.

– Ну да, – смутился матрос. – Наверное.

– Вы их деревни?

– Не совсем, – улыбнулся матрос. – Из маленького городка, Елисаветградковка называется, в Малороссии. Херсонская губерния.

– Ага. Значит. Малоросс.

– Тоже не совсем – ответил матрос. – Я-то сам там родился, но дед мой, он гусаром был, Родион Александрович – из московских, и фамилия наша правильная – Гончаровы.

– Павел Митрофанович, дорогой. Я бы вас попросила… сделайте одолжение, – повторила она его слова. – Может, вы все-таки поможете мне… с кашей. Я не могу сейчас так много, не просто нельзя, а говядину тем более, пока не начну выздоравливать по-настоящему, а вы доешьте, пожалуйста, если не брезгуете… Я ведь заметила, вас начальство не очень-то кормит…

– Оно и себя не очень-то кормит, – заметил матрос. – Мы-то, я, то есть, не брезгую, конечно, Глафира Васильевна, – он бросил взгляд на тарелку и тут же отвернулся к окну. – Но у нас свой паек. Сегодня вечером обещали воблу подвезти, так она еще лучше говядины будет. Так я вашу кашку все-таки лучше потом подогрею и вечером принесу. Она хорошая будет, – заверил матрос Гончарюк.

– Кстати, на чем подогреете? И почему здесь тепло?

– Печка за стенкой, – указал рукой матрос. – Комиссар Яковлев приказал разобрать два штакетника. Мужчина еще может терпеть такой холод, а женщина, да еще с инфюленцией…

– Ладно, раз уж вы так меня обидели и отказываетесь разделить со мной трапезу…

– Не отказываюсь, товарищ Колобова, – возразил матрос и улыбнулся, – только в другой раз, когда будет больше благоприятных обстоятельств. А сейчас я вам принесу чаю – не морковной отравы, а настоящего флотского!

И он принес на блюдечке стакан крепкого, темно-коричневого действительно настоящего цейлонского чаю, сладкого, как сироп. Новосильцева выпила его медленно и с наслаждением. Глаза у нее стали слипаться, и Новосильцева сразу уснула. Теперь она почувствовала себя почти хорошо.



15. ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК



ПОЕЗД КОМИССАРА Яковлева миновал Самару и на предельных парах мчался дальше на восток. Никакого расписания он не придерживался и придерживаться не мог: шел литерным, внеочередным маршрутом, из-за чего начальники дистанций, в ужасе тормозили на разъездах, вокзалах и узловых станциях составы с солдатами, бежавшими от войны и революции в родные края, поезда с мешочниками, перепуганными беженцами, устремившимися из голодных Москвы и Петрограда к Волге, Кубани и далее на юг и восток. Хуже, когда приходилось задерживать персональные поезда местных революционных князьков. Расстрелять такого начальника могли на месте.

Больше всех в этих краях прославилась собственная армия некоего социалиста-революционера Кузнецова. Имя его наводило ужас на местное население. Было отчего. Одним из самых любимых развлечений эсера было распиливание живых людей обычной плотницкой пилой. Сам он этим не занимался, но любил наблюдать за процессом. В одном из крупных сел его молодцы распилили за раз около пятидесяти человек[70]. Кузнецов проконтролировал двадцать экзекуций. Потом ему надоело. Махнув своим, чтобы продолжали, пошел в свой вагон – личный повар уже дважды напоминал, что ужин на столе.

Местная сатрапия ездила в основном в поездах из двух-трех классных вагонов, тащили их «овечки» – паровозы ОВ, шустрые и нетребовательные. Нет угля – пыхтят на дровах. Их машинисты командам дистанционных начальников и диспетчеров не подчинялись: обычно в паровозной будке находился уполномоченный высокопоставленного пассажира. Нередко держал револьвер на виске машиниста и сам был вместо диспетчера.

Только судьба и чрезвычайная осторожность хранили их от столкновения с яковлевским бронепоездом. Путешествующие сибирские сатрапы еще не успевали разглядеть московский эшелон, как их машинисты уже давали реверс и изо всех сил мчались обратно к ближайшему разъезду или станции. Не раз бронепоезд догонял бегущих и просто-напросто выдавливал со своего пути.

Поезд Яковлева мчался, как конь, закусивший удила, днем и ночью. Останавливались только для того, чтобы пополнить запасы топлива и воды.

Новосильцева призналась, что никогда еще не ездила по железной дороге с такой скоростью. Когда переехали Волгу, она также заметила, что комиссар сильно рискует: на отдельных участках, особенно на поворотах, железная дорога разрушалась буквально на глазах. Рельсы разболтаны, шпалы сгнили. Тяжелый состав держался чудом, повороты преодолевал под страшный визг колес и с опасным креном.

– Поосторожней нельзя? – спросила она.

– Никак нельзя, Евдокия… то есть Глафира Васильевна, – отвечал комиссар. – Мы должны не просто спешить. Мы должны лететь! Есть все основания опасаться, что можем не застать наших будущих пассажиров в живых.

– В самом деле?

– За неделю до нашего отъезда зарубежные газеты чуть ли не каждый день печатали телеграммы, что большевики расстреляли царскую семью. И буквально за несколько часов до нашего отъезда Ленин давал указание командарму Берзину лично отправиться в Тобольск и проверить, живы Романовы или нет. Берзин доложил – живы, все хорошо. Но все равно надо торопиться.

– Да, – согласилась она. – Чтобы вернуться до начала боевых действий.

– Каких? – удивился Яковлев.

– А разве Корнилов уже оставил свои намерения?

– Вы имеете в виду добровольческую армию?

– Да.

– Нет, конечно, не оставил. Даже наоборот, разворачивается вовсю. Но не думаю, что он может нам помешать.

– Отчего же вы так уверены, Василий Васильевич?

Он вздохнул.

– От Романовых отказалась вся Россия – и красная и белая. Взять того же генерала Корнилова. Он арестовывал царицу и ее детей, словно жандарм – позор! И ничего. Сослуживцы от него не отвернулись, руку подают. Сейчас он с несколькими полками, почти полностью из офицеров, пробивается на юг. В его планах – закрепиться на богатых хлебом и ресурсами территориях Прикубанья и Северного Кавказа, собрать армию, вооружить ее с помощью Антанты и, может быть, уже в этом году двинуться на Москву…

– Думаете, ему это удастся?

– Может быть, удастся, – медленно ответил Яковлев. – А может, и нет. Скорее всего, не удастся. Но не потому, что Корнилову не хватит оружия или солдат. Будет и то, и другое. Однако логика мировой истории такова, что маленькие революционные армии всегда побеждают армии контрреволюционные, даже если противник превосходит революционеров в десять раз… Но я хотел сейчас сказать другое. Корнилов за царя сражаться не собирается. Его лозунг – «Вся власть Учредительному собранию!»

– Неужели? – удивилась Новосильцева.

– Не верите?

– Не в том дело. Сомневаюсь, что его офицеры понимают смысл лозунга. Одно дело – за монарха или против. За войну или против нее. За передел земли или против передела… Тут все ясно. А что такое Учредительное собрание? Кто его видел?

– Совершенно верно, – подтвердил комиссар. – Кто?

Они сидели в комиссарском салоне в бархатных креслах друг против друга за столиком, на котором пыхтел самовар, позвякивали ложки в стаканах. Было около семи часов – их уже ставший традиционным вечерний чай, после которого Новосильцева под пытливыми взглядами солдат шла в свой салон, а Яковлев оставался в своем. Тогда уже распространился обычай среди крупных и мелких начальников, не только красных, но и белых, зеленых и других разноцветных возить с собой в качестве комплекта к остальным железнодорожным удобствам военно-полевых подруг. Однако Яковлев с самого начала проявил крайнюю щепетильность и даже в мелочах подчеркивал официальный характер их отношений. При посторонних он именовал ее только «товарищ Колобова», реже – «товарищем помощником комиссара» и лишь когда они были одни – Глафирой Васильевной и почти никогда – настоящим именем.

Сейчас поезд стоял на небольшой станции, заправляясь водой, телеграфист подключился к телеграфной линии: комиссар ждал в условленное время телеграммы из Москвы. В салоне было жарко, и Яковлев позволил себе расстегнуть верхнюю пуговицу френча и слегка ослабить портупею. Новосильцева, похудевшая, коротко, «по-комиссарски», подстриженная, оставалась в своей кожаной куртке. Она по-прежнему часто мерзла, еще не совсем оправившись после болезни.

– Так вот, Глафира Васильевна, Корнилов и его армия – а, судя по всему, армия у него будет – выступает, еще раз подчеркиваю, не под лозунгом восстановления монархии. Он понимает: монархия России не нужна. «За Царя, Отечество и Веру» даже под знаменами Лавра Георгиевича воевать никто не будет. Николай Романов ему может понадобиться только в одном случае: списать на него все ошибки и преступления свергнутого режима, в том числе и Временного правительства. Сейчас антибольшевистские силы все чаще пробуют другой лозунг: «Свобода и Порядок». Каждый может понимать его лозунг по-своему. Внешне он не противоречит и большевистским установкам. Но главное его содержание у тех, кто нам противостоит, – антибольшевизм, верность союзникам по Антанте, возобновление войны с немцами ради интересов европейского и американского, а точнее мирового еврейского капитала… И все же это движение обречено. Однако прольется много крови с одной и с другой стороны, прежде чем Россия хоть как-то успокоится.

Они замолчали.

– И это будет, наверное, еще не все… – произнесла Новосильцева.

– Да, – согласился комиссар. – Когда наша власть преодолеет внешнего врага, начнется гигантская чистка внутри. К сожалению, этого жестокого этапа избежать вряд ли удастся. В такие периоды истории, как всегда, страдает много невинных людей. Остается только надеяться, чтобы мы не повторили опыт Великой французской революции, когда по улицам Парижа текли самые настоящие реки не просыхающей крови, которую лизали собаки, когда народ наслаждался казнями врагов народа и их детей, радостно сбегаясь толпами на Гревскую площадь… Французские революционеры, – добавил Яковлев, – за какие-то семь-восемь лет истребили треть собственного населения – дворян, священников, даже ученых. Вы, очевидно, знаете, что под нож «святой гильотины» попал величайший гений, национальная гордость Франции – химик Лавуазье… Но больше всего было уничтожено крестьян. Уже через десять лет поля Франции опустели – некому было пахать! И только грабительские войны Наполеона предотвратили полное вымирание страны. Он ведь не только дворцы и музеи грабил, в том числе и Ватикан. Во Францию шли из завоеванных стран товары, шерсть, металл, мануфактура, древесина, продовольствие…

– За вами, Василий Васильевич, слишком мало людей, – заметила Новосильцева, помешивая ложечкой в стакане.

– Если вы имеете в виду личный состав красной гвардии и красной армии, – ответил Яковлев, – то в настоящий момент он, действительно, невелик и уступает общей численности всех антибольшевистских сил. Завтра нас будет больше. Сами события, их исторический ход создают для этого условия. Конечная цель того же Корнилова – возобновление войны с немцами – есть полная бессмыслица. Она недостижима. Россия воевать с внешним врагом не способна. У нее просто нет сил. Все они остались во фронтовых траншеях. И поэтому мужик предпочтет стрелять в Корниловых, нежели опять возвращаться в окопы. Другое дело, если бы генерал объявил Отечественную войну. Но поздно. Его опередил Ленин с лозунгом: «Социалистическое Отечество в опасности!» Так-то вот. Не большевики в опасности, не советская власть, а Отечество.

– Вы говорили о Романовых, – напомнила Новосильцева.

– О них и речь, – заметил комиссар. – Точнее, о событиях, которые наступают сами, если общество этого очень хочет и много о них говорит. У писателя Леонида Андреева, кстати, близкого друга Максима Горького, есть рассказ «Губернатор». В дальней губернии пронесся слух, что на губернатора будет покушение и его непременно убьют. Так уж теперь принято: если в столицах бросают бомбы в губернаторов, стреляют в них среди бела дня, то и нам положено. Значит, и нашего непременно надо разорвать бомбой или застрелить. И стали обыватели говорить об этом так много и уверенно, что, в конце концов, и сам губернатор проникся убеждением, что по-другому быть не может. Он отказался от охраны, ходил в одиночку в самых опасных местах, словно поощрял террористов. Но никто на него не покушался. Наконец всем это уже так надоело – разговоры идут, а покушения все нет и нет. И тогда наконец-то нашелся полоумный студент, который губернатора все-таки застрелил. Из ржавого пистолета. Убийца полчаса вытаскивал свой револьвер из кармана и все вытащить не мог, а губернатор спокойно, не шевелясь, стоял и ждал выстрела. Выстрел прогремел, губернатор упал замертво, все вздохнули с облегчением.

– И вы думаете, что Романовым грозит не целенаправленная ликвидация, а фатум? Всеобщее мнение, что они непременно погибнут? – удивилась Новосильцева. – Так для чего же мы тогда скачем к ним сломя голову, рискуя каждую минуту быть похороненными под обломками вашего поезда? Для чего эти вооруженные солдаты, этот бронепоезд?

– Чтобы успеть, – коротко ответил Яковлев. – Парадокс, но сейчас главное для спасения Романовых – поддержка Советской власти, точнее Москвы. Даже Троцкий считает, что Романовы должны быть в Москве. Правда, он не знает о той партии в преферанс, которую нам с вами поручили сыграть. Он требует суда над Романовыми, вернее, над царем. Ленин ему не возражает – понятно, почему. ВЦИК в лице Свердлова выдал мне мандат, который позволяет при необходимости подчинить мне части красной армии и чека во всех населенных пунктах по пути следования. Однако неизвестных составляющих в нашей задаче еще больше.

Поезд медленно тронулся, и в эту минуту раздался стук в дверь. Вошел телеграфист.

– Товарищ комиссар, шифрограмма из Москвы, – доложил он, покосившись на Новосильцеву.

– Товарищ Колобова – мой помощник, она должна знать все, – заметил Яковлев.

Телеграфист протянул Яковлеву свернутый моток телеграфной ленты.

– Шифр не известный, – сказал он.

Яковлев кивнул телеграфисту.

– Можете идти.

По мере того, как комиссар читал ленту, его лицо становилось все более мрачным. Потом передал ее Новосильцевой.

– Что скажете?

– Этот шифр мне тоже незнаком, – сказала Новосильцева, возвращая ленту.

– Первая часть сообщения – мой личный шифр, – пояснил Яковлев. – Мой человек на телеграфе ВЦИКа сообщает, что Свердлов только что отправил эту шифровку в Екатеринбург. Может, подумаете, попробуете поработать? Не зря же Скоморохов учил вас криптологии, надеюсь?

– В этой области я была не лучшей студенткой, – вздохнула Новосильцева.

– Жаль.

Яковлев нахмурился и принялся снова изучать шифровку. Взял графитовый карандаш, лист бумаги и минут пятнадцать молча писал отдельные знаки и формулы. Наконец откашлялся, отпил пару глотков чая и отложил в сторону ленту и карандаш.

– Шифр несложный – единственное, что мне удалось понять, – сообщил он. – Все-таки я прошу вас – поработайте над ним. Может, что-нибудь придет вам в голову. Попытаетесь?

Она не успела ответить. Раздался скрип и лязг тормозов, зазвенела посуда, затрясся закрепленный на столе самовар. Комиссар вскочил, схватил кожаную куртку, затянул портупею с маузером.

– Похоже, что-то экстренное, – сказал он. – Возьмите ленту, Глафира Васильевна, и идите к себе.

Поезд остановился в поле. Вдалеке на горизонте была видна темно-зеленая щетка леса, освещенного закатным солнцем. Яковлев спрыгнул на весенний рыхлый снег и в сопровождении ординарца Гончарюка пошел к паровозу. Тем временем бойцы блиндировали окна и готовили к бою пулеметы и пушки.

Яковлев поднялся на башню головного орудия. Здесь у растворенного люка уже находился командир артиллерийского расчета. Он смотрел в бинокль на уходящие рельсы.

– Бронепоезд, – сообщил он Яковлеву и передал ему бинокль.

Комиссар смотрел на медленно приближающийся паровоз. В трехстах саженях он остановился, дал свисток, выпустил пар. Можно было разглядеть, что паровозный котел и будка машиниста защищены броневыми листами, но как-то кустарно, не по-заводскому.

– Вооружение? – спросил Яковлев.

– Точно установить не удалось, – ответил командир расчета. – Даже не разглядел, сколько у них вагонов, есть ли пушки и пулеметы. Наверное, очередной «президент» очередной «республики», – усмехнувшись, предположил командир.

– Какая ближайшая станция впереди?

– Уфа.

– Ну вот! – заметил Яковлев. – Там советская власть, возглавляют ее надежные товарищи… Что-то не так. Нужно послать разъезд.

Загремели двери вагона-конюшни, солдаты вывели по грохочущим сходням лошадей, и небольшой отряд двинулся вперед, к бронепоезду, паровоз которого снова выпустил густое облако пара и отчаянно засвистел.

Разъезд не одолел и половины пути, как на встречном бронепоезде засверкали огненные точки пулеметных выстрелов, затем раздались несколько винтовочных залпов. Разъезд вернулся.

– У нас раненый, – доложил старший.

Яковлев ничего не успел сказать, как матрос Гончарюк воскликнул:

– Морзянка, товарищ комиссар!

– Читаешь? – спросил Яковлев.

– Все-таки бывший сигнальщик… – ответил матрос. – «З-д-е-сь, – читал Гончарюк, – к-о-м-а-н-д-и-р»… дальше у него сбой! – «к-р-а-с-н-о-г-о о-т-р-я-д-а»… снова сбился, грамотей! «П-р-е-д-л-а-г-а-ю-с-д-а-т-ь-с-я». Да – сдаться! – удивленно повторил Гончарюк. – Ждет ответа. В каком трактире они нашли себе такого сигнальщика?

– Ответьте, – приказал Яковлев.

Взяв у машиниста мощный фонарь, Гончарюк послал ответную морзянку: «Здесь поезд специального представителя ВЦИКа и Совнаркома комиссара Яковлева. Приказываю немедленно очистить путь. Даю на размышление 60 секунд, после чего открываю огонь из орудий. Яковлев».

На бронепоезде морзянку приняли и почти тотчас же ответили: «У нас приказ Уральского совдепа: вас разоружить. Предлагаем мирно сдать оружие. Комиссару Яковлеву прибыть сюда одному».

Яковлев переглянулся со своим заместителем Керженцевым, бывшим поручиком царской армии.

– Ни в коем случае, Василий Васильевич! – Керженцев отрицательно покачал головой.

– Мы их сомнем.

– Нет, если вы окажетесь заложником, – возразил Керженцев.

– Здесь что-то не то, – задумался Яковлев. – Павел Митрофанович, – приказал он, – запросите фамилию командира.

Но не успел Гончарюк начать передачу, как от встречного поезда сверкнула яркая вспышка, раздался пронзительный свист и в ста метрах разорвался снаряд. Вверх полетел снег и мерзлые комья земли.

– Трехдюймовка, – определил Керженцев. – Вон они ее на рельсы выкатили! – Ответить? – спросил он.

Пушка бронепоезда калибром в семь дюймов уже была готова открыть огонь прямой наводкой по паровозу. Одного выстрела достаточно, чтобы разнести его котел вдребезги.

– Отставить! – приказал Яковлев. – Павел Митрофанович, запросите!

В ответ морзянка сообщила: «Командир уфимского отряда Красной гвардии Григорий Зенцов».

– Замечательно! – воскликнул Яковлев. – Еще запрос: «Григорий, где твой брат Павел?»

На этот раз ответа не было несколько минут. Потом фонарь уфимского бронепоезда замигал: «Кто спрашивает Павла?»

– Отвечайте: «Его друг Константин Мячин. Иду к тебе один».

– Всё! Коня! – приказал Яковлев.

– Товарищ комиссар! – снова запротестовал Керженцев.

– Все будет в порядке, – заверил Яковлев. – Стычки допустить нельзя. Уфимские боевики – народ серьезный. С Павлом Зенцовым – он в Уфе председателем губчека – мы как-то брали миасское золото.

Он сел в седло и, не торопясь, шагом направился к уфимскому поезду. Он проехал всего треть пути, когда паровоз Григория Зенцова дал пары и медленно двинулся навстречу комиссару. Яковлев остановился и ждал до тех пор, пока поезд приблизится и остановится в нескольких метрах от него. Комиссар спешился. С паровоза спрыгнул молодой парень в армейской шинели и с красной ленточкой на фуражке вместо кокарды. Он подбежал к Яковлеву, они пожали друг другу руки и обнялись.

– Дядя Константин! – сказал Зенцов, – Это вы, значит! При бороде… я вас-то совсем не узнал. А у меня приказ арестовать какого-то Яковлева.

– Сначала пройдем к тебе, – предложил комиссар.

Бронепоезд Зенцова состоял из паровоза, увешанного броневыми листами, скрепленными кое-как, и двух не защищенных вагонов. Экипаж – семь человек.

– С этими силами ты хотел меня остановить? – усмехнулся Яковлев, пройдя в вагон.

– Так вы и есть… – начал было Зенцов.

– Да, Гриша, я и есть комиссар Яковлев. У меня мандат Ленина и Свердлова. Иду в Екатеринбург и далее. Кто отдал тебе приказ? Дай-ка взглянуть, – сказал Яковлев.

– У меня только телеграфная лента, – ответил Зенцов. – Дал председатель совдепа Несчастный.

– Вот именно – несчастный. Или скоро будет таким, – усмехнулся Яковлев. – Телеграф у тебя на борту есть? Можешь связаться с братом?

– Телеграфа нет.

– Тогда идем ко мне!

Через пять минут они были уже в яковлевском поезде, и телеграфист, подсоединившись к линии телеграфных проводов у дороги, вызывал к прямому проводу уфимскую губчека.

После коротких переговоров, оба поезда двинулись на Уфу.

– Я не смогла расшифровать текст, – сообщила Новосильцева, входя в салон комиссара.

– Жаль, – ответил Яковлев. – Что ж, будем надеяться, что там никакой для нас гадости нет.

– Кто приказал вас остановить? – спросила Новосильцева.

– Большая загадка. Вот приказ: «Из Екатеринбурга – губчека Уфы. «Ожидается появление белого офицера, агента разведки генерала Корнилова. Может называть себя комиссаром Яковлевым из Москвы. Арестовать немедленно. Вооружен. Председатель президиума Уралсовета». Подписи нет. Я только что связывался с председателем Уралсовета Белобородовым. Клянется, что такую телеграмму ни он, ни члены президиума не давали.

Он немного попыхтел трубкой и сказал:

– Первое – необходимо укрепить наш отряд уфимскими товарищами. Здесь мои позиции сильны. Здесь есть мои люди. Они не боятся ни черта, ни Троцкого. Думаю, эта дерьмовая екатеринбургская шайка поостережется чинить нам козни.

Новосильцева усмехнулась.

– Словечки у вас, господин-гражданин комиссар! Совсем стыд потеряли. Еще раз такое себе позволите – поставлю в угол на колени!

Яковлев опешил.

– Глафира Васильевна! – взмолился он. – Помилуйте, почему вы ко мне постоянно придираетесь? «За что, за что, о, Боже мой!»[71]

– А вы до сих пор и не поняли?

– Увы! – развел руками Яковлев.

– Тогда я вам сейчас объясню!

И, подойдя к нему, она крепко поцеловала его в губы.



Часть вторая





16. КОМИССАР ЯКОВЛЕВ. ЕКАТЕРИНБУРГ



СКРЕЖЕТ И ВИЗГ тормозов были такими, что показалось сначала – поезд разваливается на ходу. Заржали испуганно лошади, полетели на пол незакрепленные вещи, послышался звон разбитого стекла. Где-то гулко свалился на пол снарядный ящик.

– Что за черт! – вскочил с койки Яковлев.

Он рывком надел брюки и гимнастерку, натянул сапоги и столкнулся на пороге с матросом Гончарюком.

– Что там, Павел Митрофанович?

– Темно и непонятно, – ответил матрос. – Машинист дал команду «стоп-машина!»

– Почему?

– Говорит, нет пути.

– Что значит «нет пути»? Взорван?

– Семафор ему, вишь, не нравится. Другой хочет.

Они прошли на паровоз. Машинист и кочегар спокойно сидели на ящиках по разные стороны топки и, не торопясь, курили махру.

– А, вот и начальство! Не задержалось, – сказал машинист, открыл дверцу топки и бросил в огонь окурок.

– Почему стоим? – спросил Яковлев.

– Семафора нет, – сообщил машинист.

– Куда же он девался? Неужели украли? – удивился Яковлев.

– Сам-то столб на месте. Но проезда нет, – пояснил машинист. – Нет сигнала. Семафор не работает, или сломан, или черт знает что.

– Рельсы-то на месте? – угрюмо поинтересовался Гончарюк.

– Вроде пока не растащили, – ответил ему машинист.

– Тогда какого лешего стоим?

– Может, пакость там какая. Это же нечего делать – загнать нас на полном ходу в тупик или пустить в лоб встречному эшелону. Было бы желание. Кто захочет, тот и сделает.

– Так, – задумался комиссар. – Но мы получили телеграфом подтверждение: путь свободен, нас ждут.

– Мне телеграф – не указ, – возразил машинист. – Мне – светофор! Сигнал – закон, нарушение – каторга. Не сдвинусь с места, пока не узнаем, что там, – заявил машинист.

– Но, – не согласился комиссар, – если кому-то вздумалось нам устроить крушение, то не лучше ли было оставить зеленый свет? Чтобы мы шли, ничего не подозревая, сразу в ловушку? Как вы считаете?

– Я ничего не считаю и считать не желаю, – отрезал машинист. – Не по должности. Мое – вот! – он взялся за сверкающую медную ручку контроллера. – А вы решайте.

Яковлев высунулся в окошко, пытаясь что-нибудь разглядеть в кромешной тьме. Он открыл узкую дверцу из будки на смотровую площадку паровозного котла, поднял воротник своей кожаной куртки, вышел на площадку и осторожно двинулся вперед. Остановившись на передней площадке, снова долго всматривался в темноту. Луч паровозного прожектора пробивал густой туман, но света не прибавлял, только затрудняя обзор. Внезапно налетел шквальный ветер и через минуту так же неожиданно стих. С неба тут же обрушилась настоящая лавина лохматого мокрого снега, и паровоз оказался словно укутанным в толстый слой ваты. Видимость исчезла совсем.

Комиссар вернулся в будку весь белый с ног до головы. Постояв несколько минут у раскаленной топочной дверцы, снял мокрую куртку и отряхнул черную кожаную фуражку с пятиконечной красной звездой.

– Иногда мелкие события способны вызвать крупные неприятности, – вполголоса, словно разговаривая с самим собой, произнес он. – Но бывает и наоборот: ерунда выглядит крупной гадостью, пока не проверишь все сам. Разве не может семафор погаснуть оттого лишь, что в его фонаре закончился керосин?

– Ну нет – никогда в жизни! – возразил машинист. – На это дело есть обходчик, и он каждый день…

– Обходчик!.. Где он, тот самый, ваш прилежный обходчик… Может, его и в живых уже нет. А может, бросил все и пристал к какой-нибудь банде – их тут сотни. И сам грабит теперь поезда. И для этого портит семафоры. Надо послать дрезину!

– Да разве в такой темноте увидишь что? – засомневался машинист.

Звеня по железным ступенькам своими подкованными английскими ботинками, в будку поднялся Зенцов.

– А что ты скажешь? – спросил Яковлев.

– Да не знаю, дядя Константин, – ответил парень.

– Вот таких, как ты, очень не любил генерал Суворов, – заметил комиссар.

– Меня-то за что? – удивился Зенцов.

– «Немогузнаек, – говорил Александр Васильевич, – терпеть в русской армии не желаю».

Вмешался машинист.

– Нельзя здесь долго стоять, – сказал он озабоченно. – Этак в любую минуту получишь удар в хвост. Может, за нами идет поезд. Движение-то никто не контролирует.

– Надо сходить, глянуть, что там впереди, – предложил Зенцов.

– Правильно мыслишь, юноша, – сказал комиссар. – Вот и сходи.

Зенцов взял с собой двух бойцов и ручной пулемет томпсона. Машинист включил паровозный прожектор на полную мощь. Но свет не пробивался сквозь плотную снежную стену.

– Жди нас через часок, дядя Костя, – сказал Зенцов. – Если не появимся, значит, будешь отбивать у врага наши трупы.

– Ты эти шуточки брось! – рассердился комиссар. – Я человек неверующий и приметы для меня ничего не значат… Но болтать попусту и дразнить фортуну тоже не советую. Приказываю: чтоб ровно через час был здесь и доложил обстановку! Далеко не отрывайся. В случае чего – открывай огонь. Услышим. Да патроны береги. Знаю я вас, мальчишек. Вам лишь бы пострелять!

– Есть беречь патроны!

Дрезина лязгнула плохо смазанными шестеренками, постепенно набрала скорость и исчезла в белой кромешности.

Прошло полчаса. Снова поднялся ветер, завыл в телеграфных проводах. Метель внезапно прекратилась. Еще через полчаса, когда Яковлев собрался дать команду, чтобы машинист все-таки медленно продвигался, горизонт осветили вспышки выстрелов, потом донеслись хлопки винтовочных залпов, сквозь которые прорезывались пулеметные очереди из томпсона. Скоро винтовочная стрельба прекратилась, прозвучали еще несколько коротких очередей, и все затихло.

Яковлев спрыгнул на землю, к нему подошла Новосильцева.

– Пошлете разъезд? – спросила она.

– В такой темноте? – с сомнением произнес комиссар. – Лошадям ноги переломаем.

– Вам лошади дороже людей? – спросила Новосильцева.

Комиссар пристально посмотрел ей в глаза.

– Евдокия Федоровна… то есть Глафира Васильевна, – тихо произнес он. – Вы, наверное, уже заметили: я всегда с большим вниманием выслушиваю чужие мнения. И мне особенно нравится, когда они не противоречат моему. Но это не повод для ваших прокурорских эскапад. Давайте-ка лучше еще послушаем – у вас слух получше моего, так что помогайте.

Они молчали с четверть часа, но сквозь белое безмолвие не пробивалось ни звука.

Потом вдруг снова раздались несколько коротких очередей.

– Ну вот, – произнес Яковлев. – Люди, конечно, мне дороже лошадей. Но и лошади нужны не меньше людей… Все слышали? Противник не принял бой. Или уничтожен. Работает только наш пулемет. И то, чувствую, бьет по кустам, для острастки.

– А что, разве мой бледнолицый брат Чуткое Ухо совсем исключает, что у противника тоже может оказаться томпсон? – спросила Новосильцева.

Яковлев не ответил.

– Свет! – крикнул он машинисту.

Прожектор снова прорезал тьму, но теперь он хорошо осветил блеснувшие рельсы, которые снег не успел засыпать, и мелкий лесняк по обеим сторонам насыпи. Скоро удалось рассмотреть темное движущееся пятно, а потом и послышался лязг дрезины.

Разъезд потерь не понес. Только у одного из красноармейцев ухо было в крови. Он прижимал к нему грязноватую тряпицу.

– Ничего – царапина, – словно оправдываясь, сообщил он комиссару. – Только течет…

Яковлев внимательно осмотрел его рану.

– К фельдшеру! Не хватало еще заразу в ухо занести. Ну что там? – спросил он Зенцова.

– Прочесали лесок. Никого. Но была кровь на снегу и брошенный инструмент, – ответил Зенцов-младший. – Помешали мы им.

– Сколько их было?

– Человек десять.

– А путь?

– Не успели. Только и сделали, что одну гайку отвинтили. Мы поехали еще километров на десять вперед, – ответил Зенцов. – Везде рельсы целы.

– Двигай, – приказал комиссар машинисту, который слушал их, высунувшись из окна. Но, прежде чем машинист взялся за рукоятку контроллера, вмешался Зенцов.

– Дядя Константин… то есть товарищ комиссар. Надо бы все равно посылать вперед дрезину время от времени – для разведки. И так идти хотя бы до света.

Яковлев подумал всего мгновение и кивнул.

– Верно. Организуй группу. Ваше мнение? – обернулся он к Новосильцевой.

– Мороз крепчает, – ответила она. – Вот и все мое мнение.

Она была в полушубке, но в тонких «городских» сапожках и слегка приплясывала от холода.

Комиссар посмотрел на нее и удивленно спросил матроса Гончарюка:

– А что, Павел Митрофанович, у нас не нашлось валенок даме по размеру?

– Таких, чтобы точно впору, нет, – ответил матрос. – А от больших товарищ Колобова отказалась.

– Как это отказалась? – обернулся он к Новосильцевой. – Неужели?

Она кивнула.

– Нехорошо. Давно ли вы с больничной койки?.. Обращаю самое пристальное ваше внимание, товарищ Дама в сапогах, что здесь не танцевальный вечер Смольного института. В здешних краях обморожение заканчивается гангреной. Приказываю, товарищ Колобова: немедленно надеть валенки! И запомнить на будущее: никто не имеет права рисковать своим здоровьем хотя бы потому, чтобы не создавать хлопот своим товарищам. Мне, честно говоря, не хочется заниматься ампутацией ваших конечностей, тем более что наш фельдшер не умеет это делать. Да и инструмента хорошего нет. Представляете, как это может выглядеть, если женскую ножку придется отрубать обычным хозяйственным топором, а? Молчите? То-то же! Но топор – это еще ничего. А если вы простудитесь? И у вас из-за этого испортится цвет лица? Что тогда прикажете? Это же вообще катастрофа!

Новосильцева рассмеялась.

– На войне мирных болезней не бывает. Но ваш приказ будет выполнен.

– Не «будет выполнен», а выполняйте немедленно. Я запрещаю вам мерзнуть! – приказал комиссар.

Она взяла под козырек, но когда Яковлев повернулся, чтобы идти в штабной вагон, скорчила ему в спину рожицу. Это видел только матрос Гончарюк, подмигнул ей и подкрутил свои усы кончиками вверх.

– Ничего Глафира Васильевна, – утешил он ее. – Можете не переобуваться в валенки, – снег скоро будет мокрым. Мороз спадет.

– Почему вы так решили? – удивилась она.

– Мокрым снегом пахнет, – ответил он. – Я же моряк. Нам по должности положено знать погоду наперед. А в этих краях она, говорят, очень быстро может меняться.

Поезд осторожно двинулся с места. Внезапно, словно по заказу, все снова окуталось тяжелым туманом. Он стелился волнами и нес собой отвратительный запах гнилой сырости. Но через полчаса и туман рассеялся. Снова повалил снег – действительно, мокрый, к которому постепенно примешивалась колючая снежная крупа.

– Прямо, как у нас в Петрограде, – сказала она Гончарюку. – Время года может меняться каждый час.

Стало светать. Поезд пошел быстрее, а скоро и дрезину возвратили на место. В серой дали сверкнули несколько отдельных огоньков, потом их показалась целая клумба. Это был Екатеринбург.

По мере того, как бронепоезд приближался к городу, огоньки гасли: наступило утро. Мокрая метель прекратилась, небо совершенно очистилось, и в его голубизне ярко вспыхнуло солнце.

В дверь яковлевского салона постучали.

– Прошу! – крикнул комиссар.

Он сидел за столом, перед ним лежала давешняя московская шифровка и несколько исписанных листков.

Вошла Новосильцева. Он некоторое время смотрел на нее отсутствующим взглядом. Скользнул сверху донизу и тут вспомнил:

– А где валенки? – спросил он.

– Оттепель, – кивнула она в сторону окна.

Комиссар Яковлев посмотрел в окно. Никаких признаков оттепели он не увидел, вздохнул и снова обернулся к ней.

– Вы тоже не спали, – отметил комиссар.

Она молча положила перед ним листок бумаги.

– Расшифровала.

– Неужели? Замечательно, – обрадовался Яковлев. – Значит, вы были не такой уж плохой ученицей.

Она пожала плечами.

– Наверное, все-таки не очень хорошей, – ответила она. – Шифр нетрудный, просто я сразу не сообразила, что это типичный код, который часто использовали в охранном отделении департамента полиции для связи с нелегальной агентурой. Самое удивительное, что этим шифром пользуется тот, за кем еще вчера охранка охотилась.

– И что же нам пишут?

Он прочел и задумался.

– Что же это? Как понимать? – спросил он.

Она покачала головой.

– Обычная двойная игра, – заметила Новосильцева. – У меня нет сомнений: нас с вами, безусловно, используют для прикрытия какой-то другой, действительно главной операции. Дальше – обычная практика: если все проходит успешно, группу прикрытия нередко ликвидируют. Все зависит от важности акции и желания руководителя операции соблюсти конфиденциальность.

– Нет, нет! – воскликнул Яковлев. – Не может быть! Нас с вами послали сюда два самых главных лица России. Что же, по-вашему, они затеяли интригу против самих себя? Что может быть важнее доставки Романова в Москву?

– Василий Васильевич. Дорогой товарищ красный Ник Картер[72]! – сказала Новосильцева. – Разве в чинах дело! Значит, есть еще более важная цель, более серьезные намерения, в которые начальство ваше не сочло необходимым вас посвящать. Вариантов могут быть десятки. Главный итог – не льстите себе понапрасну, что именно вам совдепы поручили съездить за Романовыми потому, что вы самый достойный.

– Разве я похож не человека, который может так о себе думать? – усмехнулся Яковлев.

– Похожи, похожи… – иронически подтвердила Новосильцева. – Только за собой не замечаете.

– Хм. Я был о себе лучшего мнения.

– Вот-вот! Вы только что еще раз подтвердили мою мысль! – засмеялась она. – Но не надо огорчаться. Сейчас важно то, что мы установили с большой степенью вероятности: на деле вам поручено не Романовых спасать, а послужить всего лишь прикрытием. Прикрытием для другой, более жесткой акции. Например, полного уничтожения семьи. Так что мы с вами должны исходить из самого худшего.

– Не могу поверить!.. – признался Яковлев. – Даже ничего разумного в голову не приходит.

Комиссар тяжело вздохнул и еще раз перечитал шифровку.

– Больше всего на свете, Евдокия Федоровна, – с горечью произнес он, – я всегда боялся и по-прежнему боюсь только одного: предательства. Против предательства пока не придумано средства.

Он надолго замолчал, прислушиваясь к стуку колес на стрелках. Потом решительно сказал:

– Сейчас же по прибытии запрошу Свердлова и потребую объяснений.

– Ни в коем случае! – возразила Новосильцева. – Это будет громадная и наверняка непоправимая ошибка.

– Отчего же вы так уверены?

– Противник никогда не должен знать, какой информацией вы располагаете! Иначе он найдет наилучший способ с вами расправиться.

Яковлев слушал ее с удовольствием, как учитель слушает любимого ученика на экзамене.

– Второе: вы уверены, что телеграмма исходит от Свердлова? Нет, не уверены. Но если вы втянетесь сейчас в выяснение отношений, в спор, в расследование – да еще на таком расстоянии от Москвы, то так или иначе откроетесь и станете мишенью. После чего я за нас с вами не дам и гроша. Вы не только себя выдадите. Уничтожите собственного агента – очень ценного, как я понимаю.

– И что же вы предлагаете? – спросил Яковлев.

– Вести себя так, будто вам ничего не известно. И ваш, точнее уже, наш противник себя обнаружит. И непременно раскроется и подставит голову.

– Разумно, – согласился Яковлев, – но…

– Не перебивайте даму! – повысила голос Новосильцева. – Кроме того, следует иметь в виду и такой вариант – телеграмма пришла от вашего агента-телеграфиста. Он и есть предатель или же, как минимум, провокатор.

– Нет-нет! – возразил Яковлев. – Это очень надежный товарищ, многократно проверенный!

Она снисходительно усмехнулась и с укоризной произнесла тоном строгой, но справедливой учительницы:

– Христос, товарищ комиссар, тоже всем своим апостолам верил.

Комиссар вытащил из кармана трубку, стал ее набивать, но зажечь не успел. Послышалось шипение сжатого воздуха и скрип пневматических тормозов.

– Кажется, приехали, – сказал Яковлев, посмотрев в окно.



На станцию Екатеринбург-I бронепоезд пришел ровно в девять часов, и комиссар приказал тут же подсоединиться к телефонной линии.

– Местный совдеп на проводе, – доложил через полчаса связист.

Из новых градоначальников никого еще не было на месте. Коротко переговорив по телефону с дежурным совета, Яковлев зашел в салон Новосильцевой.

– Мне хотелось бы, чтобы мы пошли на переговоры вместе, – сказал он. – Хочу самым циничным образом использовать ваше очарование для достижения собственных целей. Наука давно установила, что присутствие таких хорошеньких женщин, как вы, осложняет переговоры для одной стороны и облегчает для другой.

– Этому нас в разведупре тоже учили.

– Замечательно! – обрадовался комиссар Яковлев. – Значит, на вас можно надеяться как на профессиональную… – он запнулся, подыскивая слово.

– Ну, договаривайте, смелее! – подбодрила его Новосильцева. – Как на профессионалку из «Мулен-Руж», Рёпердамм, Сохо[73]. Так?

Яковлев только развел руками.

– Удивительным качеством вы обладаете, Глафира Васильевна! – сказал он. – С вами совершенно не хочется вступать в дискуссии или оспаривать вашу правоту. Ну что мне ответить? Вы все знаете лучше меня, – признался комиссар. – Но если говорить серьезно, то вы мне нужны не за этим. Здешние партийные товарищи – народ суровый. Даже Мата Хари никого из них не смогла бы соблазнить. Нет, вы мне нужны не как соблазнительница, а как консультант, а может, и как свидетель.

– Вы что же, Василий Васильевич, – спросила она, – обыск у них собираетесь провести? Изымать краденое? Или допрашивать с пристрастием? Тогда ясно: вам нужны понятые. Но здесь-то я зачем? Я не отказываюсь – вы сейчас мой начальник, со всеми вытекающими последствиями. И я сама согласилась вам подчиняться, – поспешила добавить она. – И все-таки хотелось бы знать.

– Вы мне нужны там не как боевая единица, а как свидетель, – повторил Яковлев.

– Свидетель чего?

– Все поймете на месте – вы кадровый разведчик и учить вас ничему не надо. С нами пойдет Павел Митрофанович. Кроме того, я знаю, что вы отличный стрелок. И это ваше искусство тоже может понадобиться.

– Так что же вы все-таки задумали?

– Все ваши соображения насчет двойной игры я считаю вполне обоснованными, а ваши умозаключения – безупречными с точки зрения логики. Но я хочу, тем не менее, сделать одну совершенно нелогичную вещь. Не могу объяснить, но интуиция подсказывает, что именно ее следует предпринять.

– Что же?

– Что-то вроде очной ставки.

– Не советую. Категорически не советую! – заявила Новосильцева. – Впрочем, принимать решение – ваше право.



Они вышли на привокзальную площадь. Их никто не встречал: на площади вообще не было ни души.

– Что такое? – удивился матрос Гончарюк. – Спят, они все в этом городе? Уж скоро обедать пора, а народишко, видать, и не завтракал. Смотрите, вон там рынок. И никого. Странно.

– Ничего странного, Павел Митрофанович, – отозвался Яковлев. – Теперь мы точно знаем и видим, что революция докатилась и сюда, а с ней, естественно, пришли ее родные сестры – разруха и война всех против всех. Когда случаются такие исторические катаклизмы, люди попросту перестают работать. Они берутся за оружие. Жизнь человеческая в такие времена стоит меньше полушки[74].

– Да, – согласился Гончарюк. – Кто запасы свои проедает, а кто немножко промышляет грабежами и разбоем.

До облсовета было километра полтора. Когда они пришли, там их уже ждали члены Уральского исполкома Александр Белобородов, Георгий Сафаров и Шая Голощекин.



… -Ты думай, что говоришь, комиссар! – возмутился Голощекин, отодвигая от себя телеграфную ленту. – Я все это рассматриваю как провокацию! Или даже как контрреволюцию!..

Сафаров взял ленту, посмотрел, отложил. Взял листок с расшифровкой и прочел вслух:

– «Голощекину. Известный тебе Яковлев везет Романовых. Оставь их у себя. Все согласовано». Подписи нет!.. – удивленно сказал Сафаров. – Может, кто-то шутит? Испытывает?

– Вот! И этой бумажкой нам хочут здесь все мозги заклеить! Не выйдет! Ни у кого не выйдет! А у тебя, Яковлев, никогда такое провокаторство не получится! Ты можешь хочь сто лет стараться – не выйдет! – заявил Голощекин.

Он говорил отрывисто, брезгливо и не глядя на собеседника: «Точно товарищ Троцкий!» – мысленно усмехнулся Яковлев.

– Кого же тогда вы, – он произнес с подчеркнутым нажимом, – лично вы обвиняете в провокаторстве? Уж не меня ли, товарищ Филипп[75]? Говорите, вам нечего бояться. Вам тут никто не сделает вреда.

Намек комиссара Голощекин пропустил мимо ушей. Он молчал, пощипывая свои редкие усики, в то время как лицо его медленно наливалось кровью.

– Мы без тебя разберемся, кого подозреваем, а кому глубоко доверяем и высоко верим, – процедил он. – Твоя миссия нам непонятна.

– А разве вы не присутствовали у Свердлова, когда он подписывал мне мандат? – спросил Яковлев.

Он извлек из внутреннего кармана куртки листок, сложенный вчетверо, и положил его на стол.

За мандатом потянулся Сафаров. Он поправил пенсне, и внимательно прочел документ. Долго всматривался в подписи и печать.

– Подписано, – констатировал он, – «Свердлов». А вот «Ульянов-Ленин». Порядок.

Передал мандат Белобородову. Председатель исполкома с любопытством осмотрел печать ВЦИКа, кивнул и протянул документ Голощекину. Но, прежде чем тот коснулся мандата, Яковлев быстрым и аккуратным движением выхватил его, снова сложил вчетверо и отправил обратно в карман своей куртки.

– Шо? Шо такое? – не понял Голощекин.

– Вам этот документ знаком. По крайней мере, вы знаете, для чего он мне был дан в вашем присутствии.

Голощекин выдержал паузу.

– Так, – сказал он, бросив на комиссара короткий, полный ненависти взгляд. – Так и шо ты здесь собираешься поделывать? Зачем притащил с собой аж целую армию и целый большой броненосец?

– Задача моя прописана в мандате. Она вам известна, – ответил Яковлев.

– Не совсем известна! Далеко и много не совсем! – возразил Голощекин. – Нам очень известно только, что у тебя есть серьезные намерения превысить свои полномочия на очень большую высоту.

– Тот, от кого вам это «известно», – веско произнес Яковлев, – мерзавец и лжец. Надеюсь, он не уйдет от вашего трибунала. Поясняю еще раз, чтобы больше не возвращаться к теме. Задача проста: взять в Тобольске Романовых и доставить их в целыми и невредимыми в Москву. Целыми и невредимыми, повторяю. То есть обеспечить им вооруженную защиту, – подчеркнул он. – Все.

Голощекин прищурился.

– В Москву ли? – подозрительно спросил он. – Ты на самом деле уверен, что действительно хочешь доставить семью коронованного и самого низложенного палача в Москву? У нас на этот счет совсем другие мнения, и их много, – он оглянулся на своих.

Белобородов смолчал. Сафаров удивленно глянул на Голощекина.

– Да! – повторил Голощекин. – Другие! У нас таки такие мнения, что Романовы должны быть здесь! Для торжества победы пролетарской революции. Москве они ни к чему.

– Вы, товарищ Архип… – начал комиссар.

– Филипп! Филиппом меня назвали, – раздраженно поправил его Голощекин.

– Прошу прощения, – невозмутимо сказал Яковлев. – Но я слышал, что сначала в личной жизни вас называли Шаей, а только теперь – Филиппом… хотя я полагал, что Архипом. Полагаю также и убежденно, что на эти и другие ваши вопросы вам более подробно ответят товарищи Ленин и Свердлов. Советую обратиться ним непосредственно. Иначе какой-нибудь наивный человек подумает, что вы тут мятеж против советской власти задумали.

– Ты… Ты мне Свердлова в мой нос не тыкай! – угрожающе произнес Голощекин. – Не тыкай, я сказал!..

И распахнул шинель, показав наган, засунутый за ремень.

Яковлев не пошевелился. Гончарюк снял с плеча винтовку и лениво передернул затвор, загнав патрон в ствол. Новосильцева, не вытаскивая из кармана свой двенадцатизарядный никелированный браунинг, аккуратно перевела предохранитель на «fire»[76].

Вскочил со стула Сафаров и стал между Яковлевым и Голощекиным.

– Товарищи! Ну что это такое? С ума сошли! Товарищ Филипп и вы, комиссар! – примирительным тоном сказал он. – У меня нет никаких сомнений в подлинности мандата. Но ваша задача… тут Филипп прав: другие мнения тоже имеются.

– Это ваше частное дело. Оно меня не интересует, – отрезал Яковлев. – Любая дискуссия на эту тему совершенно непродуктивна. У меня приказ. Как человек военный, я должен выполнить его любой ценой. В том числе и ценой жизни – своей или вашей. Как потребует обстановка.

Сафаров смолчал: он знал, что Мячин-Яковлев без сомнений и раздумий пустит пулю в лоб любому, кто попытается ему помешать.

Заговорил председатель Уралсовета Белобородов:

– Мы знаем вас, товарищ Яковлев еще по вашей дореволюционной деятельности, – сказал он. – Вас тут многие знают и уважают как решительного человека и революционера. – Думаю, что сейчас и вы, и товарищ Филипп в главном сойдетесь. Правильно: Романовых нужно забрать из Тобольска. Быстро забрать. У нас есть сведения, что враги готовят их побег. И охрана там ненадежная. Ее еще Керенский назначал. Отряд пребывает в состоянии окончательного разложения. Сопредседатель солдаткома Матвеев прямо и нагло заявил, что они отныне свободны от воинской присяги. Жалованье им никто не платит. Солдаты воруют у местных кур, гусей. Позавчера поросенка украли. Надо их распускать по домам. Да и тобольские обыватели жалуются.

– Жалование совнарком им назначил. Я везу, – сообщил комиссар.

– Зачем? – удивился Сафаров. – С какой стати брать на себя долги министров-капиталистов? Они нас ни о чем не спрашивали, когда пригнали сюда Романовых.

– И много они… это… заработали? – поинтересовался Голощекин.

– Спросите Бонч-Бруевича. Он подписывал ведомость, – отрезал Яковлев. – Сумма достаточная.

Голощекин мгновенно потерял к Яковлеву интерес.

– Хочу вас предупредить, Василий Васильевич, – уже вполне дружелюбно продолжил Белобородов. – Остатки дисциплины сохраняются там исключительно авторитетом полковника Кобылинского. Хуже другое. Есть вполне достоверные известия о том, что тюменский ЧОН – там командует эсер Хохряков – и омские анархисты готовят захват Романовых, а у нас нет достаточных сил помешать. Так что ты со своими людьми прибыл вовремя! – примирительно заключил он и улыбнулся.

– Спасибо. Все? – спросил комиссар. – Есть еще ко мне вопросы? В таком случае честь имею кланяться.

– Нет, Яковлев, ты не торопись, – произнес Голощекин. – Все не так просто, как ты нам тут расписываешь. Нужно кое-что проверить. А до тех пор твой бронепоезд пусть постоит в тупике.

– Нет, Голощекин, это ты не торопись! – отпарировал комиссар. – Это ты себя в тупик загоняешь. И ведешь себя, как убежденный саботажник. Советую быть поаккуратнее. Вношу еще одно предложение. Мне нужна связь с Москвой. Есть прямой провод? – спросил он у Белобородова.

– За твою клевету!.. – поперхнулся Голощекин.

– Да не перчись ты, Филипп! – недовольно произнес Сафаров.

– Нет! – крикнул Голощекин. – За такие слова…

– Помолчи, дай с людьми поговорить, – недовольно произнес и Белобородов. И обратился к Яковлеву. – Так вам нужна связь с Москвой? Связь у нас бывает. Но не всегда, – медленно, словно сомневаясь в собственных словах, произнес председатель исполкома. – Не всегда… – повторил он. – В последнее время связываемся с Москвой через Петроград – лично через товарища Зиновьева. И то не всегда получается.

– А что там у тебя? – неожиданно спокойным и даже почти дружелюбным тоном спросил Голощекин. – Оставь телеграмму, мы передадим, как связь появится. Не бойся, все отправим. Себе ничего не оставим.

– Благодарю. Депеша у меня сверхсрочная, – ответил комиссар. – Прошу кого-нибудь из вас, а лучше всего товарища Голощекина проводить меня к юзу. И вместе переговорим с Яковом Михайловичем. Сейчас в Москве только семь вечера. Товарищ Свердлов, думаю, еще у себя.

Члены исполкома переглянулись. Голощекин решительно поднялся, одернул гимнастерку и заявил:

– Пошли, комиссар!

Аппарат юза находился в соседнем помещении. Телеграфист положил пальцы на «рояльные» клавиши.

– Москва на связи, – сообщил он. – Я готов.

– Пожалуйста, передавайте сразу, – сказал Яковлев. – «Москва, Свердлову. У аппарата комиссар Яковлев. Прибыл в Екатеринбург нормально. Ваш мандат исполкомом признан. Рядом со мной товарищ Голощекин. Задерживаться здесь не собираюсь, немедленно отправляюсь в Тобольск за багажом. Жду ответа сейчас».

После небольшой паузы раздался звонок, и из аппарата поползла узкая плотная лента.

– Читайте вслух, – велел Яковлев телеграфисту.

Тот недоуменно посмотрел сначала на Голощекина, потом на Яковлева, пожал плечами и вполголоса прочел:

– «От Свердлова к Яковлеву. Товарищ Яковлев, доложите. Как вас встретили местные товарищи, какова обстановка, нужна ли помощь или содействие».

Неожиданно Яковлев подмигнул Голощекину и продолжил:

– «Встретили очень хорошо, по-товарищески тепло. Исполком Уралсовета готов оказать любую помощь для выполнения вашего задания. Пока ничего не нужно. Товарищи сообщают также что «багажу» может угрожать и уже угрожает реальная опасность расправы или похищения. Поэтому отправляюсь туда сейчас же. Есть ли какие-нибудь изменения маршрута или задания?»

Москва коротко прозвонила: «Свердлов – Яковлеву. Изменений нет. Все».

Комиссар вопросительно посмотрел на Голощекина. На холеном жирноватом лице товарища Филиппа ничего не отразилось. Казалось, он вообще ничего не слышал. Бросил небрежный взгляд на ленты и равнодушно сказал:

– Ну что стоишь? Беги, выполняй приказ Центра.

Яковлев побагровел.

– Вот что Филипп, – тихо, чуть ли не шепотом произнес он. – Если ты, хам, еще раз мне тыкнешь, это будет последний раз в твоей жизни.

Замешательство Голощекина длилось всего секунду. На второй секунде Новосильцева и Гончарюк придвинулись вплотную к товарищу Филиппу. Яковлев слегка пригладил свою адвокатскую бородку, шагнул вперед, легко отстранил Голощекина с дороги и пошел к выходу. За ним двинулись Новосильцева и матрос, не выпуская Голощекина из виду.

Пройдя к Сафарову и Белобородову, комиссар сообщил:

– Разговор состоялся. Отправляюсь. Всего!

– Хотите взять исполкомовский мотор? – предложил Белобородов. – Он быстро доставит вас к поезду.

– Спасибо, не стоит труда, – ответил Яковлев. – Здесь ведь недалеко.

На выходе около ступенек стоял автомобиль. Несмотря на холод, кожаный верх машины был открыт. Голощекин уже был здесь. Мотор автомобиля работал, шофер, шмыгая покрасневшим носом, внимательно слушал Голощекина.

Раздался цокот копыт, на площадь перед исполкомом выехал кавалерист. Это был солдат из бронепоезда.

Подъехав к комиссару, он, не слезая с седла, наклонился и сказал ему на ухо несколько слов.

– Понятно! Спасибо, – громко сказал комиссар.

Он подошел к Голощекину.

– Товарищи предложили нам исполкомовский мотор, чтоб поскорее добраться, – сообщил он, и, не ожидая ответа, открыл дверцу со стороны шофера и приказал водителю:

– Ну-ка, товарищ, выйди на секунду.

– Зачем? – удивился шофер.

– Выйди, сейчас объясню.

Взглядом он приказал Новосильцевой и Гончарюку сесть в машину.

– Так что? – спросил водитель, выбираясь из автомобиля. Мотор продолжал работать – бесшумно и ровном ритме.

Комиссар вдруг оказался на водительском месте, включил передачу, и, окутав площадь синим облаком, рванул с места.

– Мотор оставим у перрона, – успел крикнуть комиссар.

Шофер обалдело смотрел вслед быстро удаляющейся машине. За ним, не отставая, скакал верховой.

– Что это? Что это значит? – ошеломленно спросил шофер.

– Это значит, что ты – лопух очень зеленый! – заявил Голощекин. – Ты должен был доставить его в домзак[77], а вместо этого ты сделал ему быстрый побег.

– Да уж больно прыткий оказался… – виновато ответил шофер.

Голощекин вытащил наган и прицелился вслед автомобилю. Однако выстрелить не успел: по ступенькам вниз сбежал Белобородов и схватил его за руку.

– Не торопись, Шая! – сказал он. – Он все-таки уполномоченный Москвы.

– Это я – настоящий уполномоченный Москвы! – крикнул Голощекин, вырывая руку с наганом у Белобородова. – Я уполномоченный! А тот террорист-налетчик – только на посылках!

– Саша прав! – послышался голос Сафарова. Он стоял на ступеньках и видел все. – Даже если он на посылках, то не у первого встречного, а у верховной власти.

– Шая! Ну, зачем тебе надо было? Ты видел его бронепоезд? – спросил Белобородов. – Что он оставил бы от города, если бы развернул сюда свои семидюймовки[78]? Он и до Верхне-Исетска достанет.

– Ничего бы он не развернул, – огрызнулся Голощекин. – Корнилов развернул бы, а он – нет. Но все равно он – контра.

Белобородов с досадой отмахнулся и вернулся в исполком.

– Только не говори потом, что я тебя не предупреждал! – крикнул ему вслед Голощекин.

Сафаров снял пенсне, сложил его пополам и отправил в боковой карман своей длинной, до пят, солдатской шинели.

– Ты о чем? – спросил он Голощекина.

– Все о том же, – буркнул Голощекин.

– Послушай, Шая! – сказал Сафаров. – Ты здесь казаки-разбойники не устраивай. Что ты там темнишь? Выкладывай! – приказал он.

– Выложу, – ответил Голощекин. – Позже. Все узнаешь.

– Шая! Я партийный секретарь. А устав нашей партии распространяется и на тебя. Докладывай! Какое задание у тебя? От кого?

– Нет, Жора, – возразил Голощекин. – Сейчас я ничего не скажу. Да, ты у нас очень и совсем партийный секретарь. Но у меня свое задание и тоже от партийного секретаря. Он повыше тебя будет. Сказано – все скоро сам узнаешь…



Яковлев резко затормозил у пыхтевшего паровоза: машинист на всякий случай держал пары.

– Трогай! – приказал Яковлев, легко поднимаясь в будку. – Немедленно!

– Поехали! – с готовностью отозвался машинист, берясь за медную ручку контроллера.

Паровоз пыхнул, взвизгнул, из-под колес повалил пар, черные клубы угольного дыма вырвались из трубы, колеса резко прокрутились на месте, и поезд осторожно начал движение.

Но вдруг резко затормозил и стал.

– Что такое? – крикнул комиссар, едва удержавшись на ногах.

– Красный! – ответил машинист, указывая черным пальцем на светофор. На этот раз сигнал светофора горел ярко – керосина в фонаре было достаточно.

Яковлев по внутреннему телефону вызвал ординарца и сошел на перрон. Гончарюк уже бежал к нему, черные ленточки его бескозырки колыхались на ветру.

Обменявшись несколькими словами с командиром, Гончарюк направился к начальнику станции. Тот сидел за своим рабочим столом и пил чай из самовара. По лысине начальника стекали капли пота, он вытирал ее время от времени смятым носовым платком.

Увидев матроса с «Авроры», начальник надел свою форменную фуражку – черную с малиновым верхом, но из-за стола не встал.

– Как себя ведешь? – Гончарюк гаркнул, словно находился не в кабинете железнодорожника, а на палубе своего крейсера в шторм. – Как держишь себя, сукин кот?! – матрос взвел курок револьвера. – Перед кем сидишь?! – плавным неторопливым движением он сунул холодный ствол начальнику под нос. – Перед тобой личный ординарец уполномоченного комиссара Совнаркома и ВЦИКа! Понял, гнида? Ну?!

– Да, ва… ваше благородие! Понял, – торопливо подтвердил начальник. Он резко вскочил, опрокинув стакан с чаем на карту расписаний поездов. – Да! – повторил он, прикладывая руку к козырьку. – Я очень хорошо понял!.. – и вытянул руки по швам.

– Не понимаете вы, сучьи дети, ничего, пока вам наганом в лоб не дашь… – проворчал матрос Гончарюк, опуская ствол. – Почему закрыл семафор? Почему не выпускаешь поезд?

– Без приказа военного коменданта никого выпускать не велено! – испуганно сообщил начальник.

– Вот тебе приказ! Четкий и ясный приказ! – заявил Гончарюк, он приставил дуло револьвера ко лбу начальника станции и надавил так, что железнодорожник покачнулся, потерял фуражку и едва не упал сам. – Исполнять! Немедленно! У тебя осталось двадцать секунд жизни. Дашь зеленый – проживешь больше. Иначе придется твоей бабе соскребать твои мозги со стенки ложкой. Посмотри в окно, обезьяна чертова!

Начальник осторожно скосил глаза и увидел в окно, что главная орудийная башня поезда медленно повернулась и нацелила жерло семидюймовой гаубицы прямо на окно его кабинета.

– Сейчас, ваше благородие, товарищ командир! Сию минуту, сию секунду! – заторопился начальник. – Сейчас будет зеленый, и стрелочку сейчас переведем, откроем путь, гражданин уполномоченный комиссар.

– Ординарец я, ординарец! – поправил его Гончарюк. – Это еще круче, чем комиссар! Комиссар сидит в поезде и ждет семафор. Ждать он не любит. Но любит иногда от скуки пострелять из пушки по разным начальникам вокзалов.

Выйдя на перрон, Гончарюк увидел, как поднялась перекладина семафора и вместо красного огонька засветился зеленый. В тот же момент поезд мощно прокрутил колеса и стал медленно отходить от платформы. Гончарюк дождался, пока с ним поравняется штабной вагон, и запрыгнул в него.

В салоне Яковлева уже шло совещание.

– Таким образом, нам известно, что отряд в сотню штыков под командованием Заславского два с половиной часа назад отправился эшелоном в Тюмень, оттуда – в Тобольск. Что еще, Павел? – спросил комиссар.

Павел Зенцов с небольшим отрядом только что присоединился к Яковлеву.

– Мой доверенный только успел сообщить, что у Заславского приказ… крепко помочь нам в случае необходимости. Но главное – внезапно. Чтобы никто из нас и пикнуть не успел.

– От кого конкретно приказ?

– Не сказал. Но отряд из резерва военного комиссара.

– Голощекин… все ясно. Садись, – сказал Яковлев и обвел взглядом присутствующих. – Прошу высказываться. Глафира Васильевна, даме – следующее слово.

Она встала, вытащила из кармана куртки телеграфную ленту и сложенный листок бумаги.

– Пожалуйста, Василий Васильевич. Получилось.

Это была та самая шифрованная телеграмма из Москвы в Екатеринбург.

– Полагаю… – начала Новосильцева.

– Глафира Васильевна! – остановил ее комиссар. – Прошу вас, сидите. Иначе вы своим разлагающим примером всех нас заставите вытягиваться во фрунт, – усмехнулся он.

Она пропустила его реплику мимо ушей.

– Итак, – продолжила Новосильцева. – У нас уже имеется ряд данных, которые позволяют сделать первые прикидочные выводы. Точнее, предположения. Во-первых, в исполкоме нас встретили несколько раздраженно, но все-таки не так, как встречают врагов. Да, Голощекин позволил себе хамские выходки, но вовремя остановился. Кстати, Василий Васильевич, позвольте мне воспользоваться своим привилегированным положением и сказать вам несколько неприятных слов.

– Весь внимание! – отозвался Яковлев.

– Вам не следовало унижать Голощекина. Вы только напрасно вызвали в нем дополнительный приступ ненависти. И теперь он и во сне будет думать, как вам каким-нибудь пакостным образом дополнительно отомстить. Даже вопреки мнению своих коллег по исполкому.

– Принимаю ваше замечание к сведению, – отозвался Яковлев. – Но положительную роль в истории товарищей Белобородова и Сафарова тоже не стоит преувеличивать. Арестовывать они нас не стали и стрельбу открывать побоялись. Значит, настоящие «гадости», как выразилась наша Глафира Васильевна, впереди. И плохо не то, что нам придется преодолевать их, а то, что они наверняка постараются застигнуть нас врасплох. Что же касается моего выпада в сторону Голощекина… Да, наверное, не следовало макать его мордой в помойное ведро. Но Голощекин, по моим наблюдениям относится к той породе людей, которых нужно ответным ударом валить немедленно. Бить один раз и сразу наповал. Они уважают только кулак. Да и надоел он мне, если сказать по правде, – усмехнувшись, добавил Яковлев.

– Не самая лучшая мотивация, – проворчала Новосильцева, а матрос посмотрел на нее с большим уважением: ему очень понравилось слово «мотивация». Комиссар оставил реплику без внимания.

– Позвольте?.. Мне все же кажется, – произнес бывший поручик Керженцев, – что мы имеем дело не с врагами, а с обычной революционной вольницей.

– Хороша вольница! – воскликнул командир эскадрона Шикин. – Хороша! Чуть ли не целый батальон снимается с места, захватывает пассажирский поезд, выбрасывает оттуда пассажиров и отправляется на перехват нашего отряда. И все это на глазах совдепов, чека и боевых групп ЧОНа. Кто может себе такую вольницу позволить? Все у них давно слажено.

– Что у вас, Павел Митрофанович? – спросил Яковлев, не отвечая Шикину.

– Позвольте товарищ комиссар, – поднялся Гончарюк.

Яковлев кивнул.

– У меня почему-то сильная уверенность, что, товарищи из Уралсовета приготовили нам роль брандера.

– Кого? – переспросил Зенцов. – Какого Бендера?

– Брандера, юноша, – пояснил Гончарюк. – это не твой сосед Бендер. Это в морском бою небольшое судно, набитое порохом. Его подводят вплотную к кораблю противника. Закрепляют у борта и подрывают. Брандер взрывается, но при этом уничтожает врага.

Яковлев откинулся на спинку дивана.

– Жду конкретных предложений, – напомнил он. – Теории потом. Глафира Васильевна?

– У меня предложений всего два, – сказала Новосильцева. – Первое: попытаться переподчинить отряд Заславского. Второе: если не получится первое, отряд уничтожить.

Наступила тишина. Мужчины молча уставились на Новосильцеву так, словно не верили своим ушам.

– Принято, – прервал паузу Яковлев. – Приняты оба предложения товарища Колобовой. Какое конкретно – разберемся по ходу дела. Все? Совещание закрыто. Прошу по местам.

Когда командиры покидали салон комиссара, из коридора до Новосильцевой донеслись обрывки фраз:

– Решительная, однако, у нас мадам комиссарка, – неодобрительно заметил Керженцев.

– Да, уж от нее не ожидал, – это был голос Шикина. – «Уничтожить полностью!» Вот вам женщина!.. Надо же! Откуда такие нынче берутся? «Уничтожить»…



Вечером, снимая нижнюю сорочку и освобождаясь от чулок, она спросила Яковлева:

– Почему ты не дал мне сказать о шифровке? Не доверяешь своим людям?

Нежно обнимая Новосильцеву и лаская ее грудь, снова расцветающую после болезни, Яковлев шепотом ответил:

– Я доверяю только себе.

– А мне? – шепнула она ему на ухо, прижимаясь к его крепкому, словно высеченному из камня, телу и чувствуя, как его плоть решительно входит в нее.

Он прильнул к ее шее губами. Мягкие шелковистые усы и бородка ласкали ее лицо.

– И тебе иногда, – прошептал он.



Она задыхалась от восторга, чувствуя его силу и его любовь в такт постукивающим колесам поезда.

– Тебе – тоже доверяю, – прошептал он. – Иногда…

Волна счастья подкатила к ее горлу и вдруг взорвалась рыданием. Лицо залили слезы – она сотрясалась, беззвучно рыдая, кусая губы и пытаясь изо всех сил удержаться от крика. Постепенно конвульсии перешли в мелкую дрожь, и ее охватило ощущение необыкновенной внутренней тишины и пустоты. Такого с ней не было еще никогда. «Что это? – спросила она себя. – Наверное, и есть любовь… Настоящая».

– …Когда хочешь жить так же сильно, как и умереть, – прошептала она.

– Ты о чем, чаечка? – шепнул Яковлев.

– Потом, потом… – ответила она.

Они лежали изнеможенные, исчерпанные до конца коротким, но мощным взрывом чувства, который настиг их одновременно, коротко дышали и не могли успокоиться.

– Ты плачешь, милая? Почему? – спросил Яковлев, гладя ее по коротко остриженным волосам.

– Нет. Я не плачу… – прошептала она. – Это от счастья… И от горя… Что нас ждет? – спросила она.

Он помолчал.

– Сейчас этого не знает никто, – ответил он, наконец.

Она приподнялась на локте.

– Мне пора уходить, – произнесла Новосильцева. – А то начнут подозревать.

Он усмехнулся.

– Не волнуйся, – он поцеловал ее в глаза. – Все, кто хотел, давно заподозрили… Не спеши. На часах – Павел Митрофанович. Он все давно знает и понимает. Мы здесь все равно, как на корабле – мало пространства и много людей. Ничего не скроешь. Конечно, это плохо… Но, а если завтра жизнь будет кончена?

– Павел Митрофанович… – произнесла она. – Он хороший человек, правда?

– Он очень хороший человек – правда, – подтвердил Яковлев. – И он, по-моему, в тебя немножко влюблен, хотя и сам этого не подозревает. Интеллигент – что с него возьмешь! Светский человек.

– Светских интеллигентных матросов я еще не встречала, – заметила Новосильцева.

– Я – тоже, – ответил Яковлев. – Он все скрывает ото всех и от себя тоже – с первой вашей встречи. С той, когда кормил тебя с ложки, – усмехнулся он и снова осторожно поцеловал ее.

– Не надо целовать меня в глаза, – отстранилась она. – Говорят, плохая примета.

– Кто говорит? – поинтересовался он. – Те, кто тебя целует?

Она стукнула кулачком его по груди и вскрикнула от боли.

– Мерзкий! – она потерла ушибленную руку. – Я тебя накажу – увидишь. И не проси потом прощения! Не получишь!

Он снова осторожно поцеловал ее в глаза и прошептал:

– Я хочу, чтобы твои глаза не плакали. И помнили меня долго.

– Это они от счастья… – повторила она. – Я такого еще никогда не переживала. Я очень хочу жить! – вдруг воскликнула она. – Понимаешь? Я еще несколько месяцев назад совсем ничего не хотела – только умереть… Боже, если бы ты знал, как я устала!.. А теперь я так хочу жить! Но… боюсь даже думать, – она вздохнула. – Говорят, если целовать в глаза – это к смерти.

– Чушь! – возразил он. – Нет такой приметы. Я все приметы знаю! Такой никогда не было.

– Знаете, комиссар, – засмеялась она, – что мне больше всего в вас нравится?

– Знаю, конечно! Я думаю, что тебе во мне нравится… всё! Без исключений, – заявил он.

– Ты сам всего о себе не знаешь, – заявила она. – Так вот, больше всего мне нравится, как ты умеешь себя похвалить – да так, чтобы тебя еще и пожалели при этом!

Он развел руками и смущенно произнес:

– Детство было нелегкое. И юность – все револьверы да пули!..

– И все же я боюсь примет, – прошептала она и отвернулась к окну, за которым расстилалось пустое и холодное белое пространство.

– Милая, – с неожиданным жаром прошептал он, прижав ее к себе. – Ты единственная – первая и, наверное, последняя любовь в моей жизни. Тебя не могут коснуться приметы. Пока я жив, не посмеют. Все в наших руках – и наша жизнь, и наша смерть.

Она прижалась щекой к его груди и попыталась приласкать его.

– Я теперь, наконец, знаю, кто ты для меня… – сказала она.

– Не надо, – мягко попросил он. – У нас совсем уже нет времени.

– Но почему ты не хочешь услышать, кто ты для меня? – подняла она голову и посмотрела на него.

Он молчал, ожидая, что она скажет.


– Я хочу от тебя ребенка, – тихо, но решительно произнесла она. – Вот кто ты для меня! Мне никогда еще в жизни этого не хотелось. Я даже не знаю, что это такое – быть женой, быть матерью, иметь свой дом, не лгать, не притворяться, не думать о том, что тебя в любую минуту могут раскрыть, разоблачить, истерзать и запытать до смерти. И только если очень повезет, всадят в голову несколько пуль… Но ведь это так некрасиво – женщина с дырками в голове!.. Еще немного, и я сломаюсь. Я сыта вашей мужской жизнью. Устала от ваших игр в жизнь и смерть – от игр, которые придумали вы, мужчины, и меня затолкали в эту мясорубку… Поэтому я хочу уйти до окончания спектакля. Кто хочет, пусть досматривает без меня.

Он все еще молчал, нежно поглаживая ее по коротким волосам, удивительно мягким, словно китайский шелк, и удивительного цвета – платинового. Таких он никогда в своей жизни не видел.

– Что молчишь, комиссар? Чего ты испугался, твердокаменный большевик? Признайся: испугался!

– Мне больше нравится слушать тебя, а не говорить, – возразил он.

В темноте ее груди матово отсвечивали, словно две фарфоровые получаши, и мерцали глаза и зубы.

– Да – я начну свою новую, человеческую, а не шпионскую, жизнь с того, что рожу ребенка. И хочу получить гарантию, что он у меня будет! Немедленно хочу получить! – упрямо повторила она. – Готовься к бою!

Он мягко прижал палец к ее губам и осторожно попытался освободиться.

– Чаечка, – как можно нежнее сказал он. – Боюсь, что это жестоко – приводить сейчас в наш мир беззащитного человечка. Он должен жить для радости. А на его долю выпадет горе, такие испытания, с которыми и не каждый взрослый может справиться… Лучше вообще пока не давать никому новую жизнь, чтобы она не оказалась хуже смерти… Но я надеюсь – нет! – я абсолютно и бесповоротно уверен, что через два-три года все изменится. И нам нужно дождаться перемен. Они обязательно наступят, ведь для этого мы здесь с тобой. Иначе в том, что мы сейчас с тобой делаем, нет смысла. Ничего более худшего не знаю и представить себе не могу, нежели никчемушное, бессмысленное существование… Милая, мы дождемся других, более счастливых времен – я обещаю тебе, я клянусь тебе, я все сделаю, чтобы они наступили!..

Его слова неожиданно вызвали в ней вспышку раздражения.

– Лучше бы промолчал! Вы, большевики, известные соблазнители доверчивых душ – как я могла забыть! Совсем потеряла бдительность! А ведь еще несколько секунд назад мне показалось, что ты – живой человек! А ты, оказывается, не человек, а пропагандистская машина. Хоть бы пожалел меня, не давил своей пропагандой!.. Я же тебе только что сказала – все! Я ушла от вашей мужской жизни. Хочу немедленно уйти!

Яковлев вздохнул и покачал головой.

– Это не так быстро, – мягко возразил он. – И ты лучше меня знаешь, что я, к сожалению, прав. Все будет у нас, но не так скоро, как мы хотим.

Но она уже сама осознала, что неправа. Однако пожалеть о своих словах не успела.

Раздался деликатный стук, потом дверь мягко отъехала в сторону, и из тамбура послышался тихий голос матроса Гончарюка.

– Товарищ комиссар, – сказал он, не входя в салон. – Василий Васильевич! Глафира Васильевна! Скоро Тюмень. Семафор зеленый.

– Так быстро? – удивилась Новосильцева.

– Так ведь уж ночь прошла, – ответил матрос.

Новосильцева в ужасе широко открыла глаза и схватила сорочку.

– Я все слышал, Павел Митрофанович, – отозвался Яковлев. – Спасибо, голубчик.

Гончарюк осторожно притворил дверь, клацнула защелка.

Когда Новосильцева вышла из салона, матрос все еще стоял у двери. Она смущенно улыбнулась ему, он кивнул и отвернулся к окну.



Поезд загрохотал на стрелках и стал снижать скорость. Они въезжали на станцию Тюмень.



17. КОМИССАР ЯКОВЛЕВ. ТОБОЛЬСК



Проехав почти десять часов без передышки, отряд остановился в небольшой, всего на пятнадцать дворов, деревне Дальние Выселки. До Тобольска оставалось всего сотни полторы верст, но люди и лошади выбились из сил. И комиссар Яковлев приказал сделать привал на полтора часа. Дозор отправился вперед.

Через час дозорные вернулись с тем же сообщением, что и два часа назад: отряд Заславского не увидели. Но в том, что он впереди, сомнений не было, это подтверждали следы лошадиных копыт.

– Хорошо идут, – сказал Зенцов-старший, – хотя тоже без отдыха. Только что-то непонятное… Маловато их чего-то.

– Григорий, – спросил комиссар младшего Зенцова. – Ты говорил, что их должна быть сотня.

– Да, – подтвердил младший брат. – Не должна, а точно сотня. А что?

– А то, – заявил Павел, – что следов на сотню лошадей не наберется. Вполовину меньше – да. А сотня – нет.

– И сколько же их? – спросил Шикин.

– Примерно пятьдесят верховых. Ну – шестьдесят, и никак не больше, – ответил Павел Зенцов.

– Как это ты высчитал? – фыркнул младший брат.

Старший огорченно вздохнул и, не отвечая, повернулся к Яковлеву:

– Вот, товарищ комиссар, видишь? До чего же бестолковая молодежь нынче пошла. Вот вам воспитание! Разве мы такими были? Нет, чтобы потом – тихонько, скромно подойти, чтобы глупость свою не показывать, и спросить: «Брательник, научи, как определять по следу, сколько верховых прошло?» Так нет же – он экзаменты устраивает старшему, да еще на людях! При боевых товарищах! На штабном совещании!.. Повторяю для тех оболтусов, которые слушать не умеют: всадников перед нами прошло не больше пятидесяти. В самом крайнем случае – шестьдесят. Но уж никак не сотня!

– Они, наверное, сейчас уже в Тобольске, – хмуро предположил Шикин.

– Недалеко, – согласился Зенцов-старший. – Резво идут.

– Будем надеяться, – проговорила Новосильцева, – что Кобылинский просто так Романовых им не отдаст. И у нас будет еще немного времени.

Расположились в крайней избе, где жила вдова солдата, погибшего в пятнадцатом году. Она осталась с пятью детьми. Сейчас старший мальчишка раздувал сапогом самовар. Братья носили ему щепки и сосновые шишки из леска, который начинался сразу за огородом.

Вдова вытащила из погреба два ведра картошки, трое солдат сели ее чистить, а матрос Гончарюк своим огромным золингеновским тесаком вскрывал английские консервы, на которые дети смотрели во все глаза. Они никогда не видели такого мяса – запакованного в железо и так аппетитно пахнущего.

Павел Зенцов откашлялся.

– Есть еще два интересных обстоятельства, – сообщил он. – Кобылинский будет там не один.

– Что значит – «не один»? – спросил Яковлев. – Откуда ему ждать помощи?

– То есть, я хотел другое сказать, – уточнил Зенцов. – Он не один столкнется с Заславским, если придется: этот Шимон – не единственный претендент на Романовых. Слышал, что из Омска и Тюмени двинулись еще два отряда. И тоже за царем.

– Да, Белобородов предупреждал, – подтвердил Яковлев.

Матрос Гончарюк, выставляя на стол открытые банки с тушенкой, на которых было написано большими красными буквами «Stewed meat»[79], подал реплику:

– Как же они там разберутся, кто свой, кто враг? Полгорода переколошматят…

– Ничего там не произойдет! – заявил Гузаков – он со своими людьми тоже присоединился к Яковлеву. – Воевать они не умеют. По пьяному делу подраться или выстрелить в спину из-за угла, поставить к стенке безоружного – это они смогут. А на серьезное – нет, не способны. При первых же выстрелах разбегутся – и одни, и другие.

– Почему? – спросил Шикин. – Ты их знаешь? Всех?

– Не каждого, но, в общем-то, знаю, – ответил Гузаков. – Сплошь пьянь, рвань и эсеры!

Главный пулеметчик Росляков недовольно кашлянул и повернулся к Гузакову. Он сам был эсером, долго состоял в партии и только месяц назад из нее вышел. И Яковлев отозвался немедленно, чтобы не дать разгореться спору:

– Ну, насчет эсеров ты, друг мой, не прав. Среди них больше всего настоящих боевиков, смелых и бесстрашных товарищей. А вообще, никогда не надо считать противника хуже или слабее себя.

Хозяйка поставила на стол самовар, глиняные кружки, большую деревянную миску с картошкой. Яковлев подозвал к себе ординарца:

– Павел Митрофанович, – тихо спросил он. – Мы можем хозяйке оставить что-нибудь из еды?

– Уже оставил, – ответил матрос.

– Что?

– «Антанту» – то есть консервов десять банок, две пачки чая, немного сахара – сколько можно.



В Тобольск прибыли к вечеру. Скакали без передышки, постоянно меняя аллюр – с рыси на галоп и снова на рысь. Хуже всех досталось Гончарюку, сидевшему на лошади второй раз в жизни, и Новосильцевой, севшей в седло впервые. Но если матрос нашел в себе силы самостоятельно сойти с коня, то Новосильцеву, совершенно застывшую и окаменевшую, снимать с седла пришлось двум солдатам.

В гостиничный номер Гончарюк внес Новосильцеву на руках. Уложил на постель и долго растирал ей руки и ноги своими жесткими, словно просоленными в морской воде ладонями. Она немного стала оживать и даже слегка всхлипывать от боли. Матрос улыбнулся, подмигнул и вытащил из кармана плоскую серебряную фляжку.

– Милости прошу, откройте ваш ротик, товарищ Колобова!..

Она тоже улыбнулась – сквозь слезы, вспомнив их первую встречу на Гороховой.

– А если я не открою?

– Тогда… – печально вздохнул Гончарюк. – Тогда я… – он таинственно выдержал паузу, – я ждать не буду! Пожалеете!

И он решительно поднес фляжку к ее губам. Она сделала два глотка и откашлялась.

– Что это? Немного на водку похоже.

– Похоже?! – поразился Гончарюк. – Только, похоже? И все?

Он понюхал фляжку. Сам сделал глоток, отдышался.

– Нет, вроде все в порядке.

– А что это?

– Чистый продукт! – сообщил он. – Чистейший! Как раз для таких случаев, как наш.

– Так что же?

Вместо ответа он протянул ей фляжку.

– Попробуйте еще.

Она сделала еще два глотка и чуть задохнулась.

– О, Господи… Медицинский спирт! А я сначала не почувствовала.

– Еще бы! Как вы могли почувствовать, если вы совсем ничего чувствовали! – успокоил ее матрос Гончарюк и завинтил крышку фляжки.

– А вы?

– Мне пока не нужно, – ответил матрос. – Я пока держусь лучше, чем на лошади. Кому рассказать – не поверят: комендор, старшина второй статьи боевого крейсера «Аврора» – и скачет на коняке! Хлюп-хлюп!

– А я? – от души засмеялась Новосильцева. – А я-то? Кто? Амазонка в большевистской куртке! Видел бы меня сейчас полковник Скоморохов!

– Какой полковник? – удивился Гончарюк.

– Ну – ну, этот… – «Господи! – ужаснулась Новосильцева. – Я же совершенно пьяна!» – Скомороха, который изображал… – она пьяненько покрутила пальцем у виска, – Александр Васильевич…

– Полковник Александр Васильевич? – насторожился Гончарюк.

– Ну-у… – она сделала вид, что опьянела окончательно, – ну не то, чтобы полковник… а… ну… этот, смешной старичок, в парике таком… Он еще водку редькой закусывал. Редька воняла, а императрица Екатерина все равно редьку ему подавала в Зимнем дворце… А-а-а! Вот, вспомнила – Кутузов… Нет… Кто? – с пьяной требовательностью спросила она Гончарюка. – Отвечай же, Павел Митрофанович!.. А то напоил меня, а сам отвечать не хочет… Я комиссару пожалуюсь… Кто это был с редькой? Не числом, а уменьем!..

– Суворов, наверное? – с надеждой спросил Гончарюк.

– Вот! Именно он… Но ты – не Суворов, и тебе на пьяную женщину, хоть молодую и красивую, смотреть нечего! Иди к своему генералиссимусу!.. – потребовала она.

– К кому? – обескуражено спросил матрос.

– Ну, к этому… Который такой добренький ко всем, только с близкими людьми недобренький!.. Уходи!

Матрос был очень смущен. «Нельзя бабам пить! – подумал он. – А хорошим – тем более! Мозги сразу навыворот. И зачем я дал ей спирту? И так бы отогрелась, а теперь будет стыдиться, злиться… Ну, все!»

Ни слова не говоря, он только кивнул и торопливо ушел. Новосильцева подбежала к двери, задвинула ригель, и дала себе волю. Слезы текли в два ручья без перерыва минут десять. Но странно: она при этом не чувствовала ни обиды, ни горя, ни усталости. Наоборот, с каждой минутой, душа оттаивала, как тает около печки ледышка, и когда Новосильцева снова глянула в зеркальце, она увидела там довольно милое личико, с дерзко-пьяненьким прищуром глаз и вызывающей улыбкой.

– Вот теперь ты настоящая профессионалка с Лиговки! – сказала она особе, глядевшей из зеркальца. – А вообще-то, пора уходить со службы, – ее охватил запоздалый страх. – Хорошо, что Гончарюк меня слышал, а не Росляков. Этот эсер – еще та штучка. Вцепился бы, пока не выяснил, что за Суворов-Скоморохов объявился в русской истории… Второй раз Господь в таких случаях не выручает. Все, со службой покончено! Скорей бы с этими разобраться, а там можно и ехать. Через Финляндию можно. Можно через Польшу. Скомороховская агентура наверняка там осталась – не разбежались же они все по большевикам… Так: даю себе шестьдесят минут. Команда: глубокий отдых, полный отдых – сон!..»

Она прилегла, закрыла глаза и тут же провалилась в пропасть – уснула, даже не успев это осознать.



Ровно через час глаза открылись сами. Она оглядела номер, все вспомнила, оделась, ополоснула лицо ледяной водой из-под крана. Чувствовала себя Новосильцева превосходно.

Выйдя, в гостиничный коридор, огляделась. Видно, революция не совсем дошла сюда: ковры на полу – не разворованы, не изрезаны. Шторы, белые, свежие, явно шелковые. Тоже почему-то не приглянулись ни одному революционеру. А ведь хороший подарок любой женщине – мануфактуры в России тоже нет. А тут белый шелк. Недолго ему висеть нетронутым.

Новосильцева вдруг поймала себя на мысли, что она рассматривает шелк так, как будто примеряет его на себя. «Совсем с ума сошла! – упрекнула она себя. – Наверное, в самом деле, надо резко менять жизнь. Тем более что она, жизнь, сама хочет измениться, не дожидаясь моего решения…»

Сойдя на второй этаж и увидев одной из дверей двух часовых с винтовками, на которых холодно поблескивали русские трехгранные штыки, она поняла, что штаб Яковлева здесь.

Войдя в номер, увидела, что здесь все командиры. Они расположились в креслах кругом, а посредине на стуле сидел незнакомый солдат без шапки, в гимнастерке с расстегнутым воротом, взъерошенный и раскрасневшийся, видно, только что с мороза. Он о чем-то говорил – медленно и обстоятельно. Увидев Новосильцеву, замолчал и вопросительно посмотрел на Яковлева.

– Помощник комиссара по общим вопросам – Глафира Васильевна Колобова. Она же эксперт по криптологическим проблемам, – успокоил солдата Яковлев. – Я попрошу вас, Василий Алексеевич, повторить то, что вы уже нам рассказали. Очень важно, чтобы Глафира Васильевна услышала с самого начала.

Новосильцева кивнула солдату:

– Да, будьте добры! – а сама подумала недовольно: «Хоть бы заранее предупреждал, по каким вопросам я у него эксперт… Хотя все правильно – по тайным. И пусть каждый сам догадывается, какие у нас с ним тайны…»

– Все с начала? – удивился красноармеец.

– По возможности, – ответила Новосильцева.

– С самого начала, – повторил Яковлев. – Товарищ Колобова – наш военспец. Для нее важна каждая деталь. Да ведь вы только начали. Глафира Васильевна, знакомьтесь: это товарищ Неволин, рабочий Верхне-Исетского завода, большевик и мой старый друг. Он пулеметчик в отряде Заславского.

Неволин кивнул.

– А где сам Заславский? – спросила Новосильцева.

– На выходе из города – в сторону Омска.

– В казармах отдельного жандармского корпуса, – добавил Яковлев. – Прошу, Василий Алексеевич, продолжайте.

– Ну что ж, начнем сначала, – вздохнул красноармеец и заговорил – спокойно и обстоятельно. – Значит, вчера вечером приходит начальник штаба – Бусяцкий у нас такой, и заявляет: «С рассветом выступаем. В четыре утра быть на станции». Вашего бронепоезда еще не было. Вы приехали позже – в десять утра.

– В девять, – поправил матрос Гончарюк.

– Не важно, – сказал Неволин. – Значит, тут пассажирский стоит, пыхтит, на Омск собрался. Высадили из поезда пассажиров, прицепили теплушки для лошадей – пятьдесят голов погрузить надо…

– Пятьдесят? – удивилась Новосильцева. – Разве не сто? Сколько человек в отряде?

– Сто, – ответил Неволин. – Еще полсотни лошадей были приготовлены в Тюмени.

– Прошу вас, продолжайте. Постараюсь больше вас не перебивать, – сказала Новосильцева.

– Ну отчего же, барышня? Перебивайте, – добродушно разрешил Неволин. – А то потом забудете, что такое хотели спросить… И перед посадкой нам начальник штаба говорит: «Советская власть красного Урала поставила перед нами не сильно трудную, но очень важную задачу: доставить в Екатеринбург одного человека. Живым или мертвым!» Натурально, люди спрашивают, зачем целую сотню отправлять? Он ответил, что если бы мог, то отправил бы и две сотни – такое важное задание. Ну, тут нам все стало ясно. Знаем мы, кто тут в Тобольске сидит важный… Хорошо, что со мной племянник был – сестра послала проводить. Вот как мы уехали, он дождался Пашу Зенцова и все рассказал.

– За это огромное вам спасибо, товарищ Неволин, – сказал Яковлев.

– Ладно-ладно, не перебивай, Костя, – недовольно отозвался Неволин. – Ты же знаешь, я этого не люблю…

– А ты не задерживай, не томи душу нашего военспеца, – сказал Яковлев.

– Скажи-ка, комиссар, а у тебя как с куревом? – неожиданно спросил Неволин. – Хоть бы угостил боевого товарища!

– Конечно! Что же ты, брат, молчал? – отозвался Яковлев. – Я-то думал, ты не куришь…

– Такую кашу заварили на всю Россию, тут не то, что закуришь – запьешь, – вздохнул Неволин. – Но пить в такие времена нельзя вообще, по-моему!

Новосильцева и Гончарюк переглянулись. Она незаметно подмигнула матросу.

Неволин взял кисет у Яковлева, понюхал.

– Что это у тебя здесь? Монпансье?

– Это табак, Вася, из Питера. Очень хороший, – ответил Яковлев. – Трубочный. «Кнастер» называется.

– Да-а-а… – протянул красноармеец. – Аж слюни текут. Так бы и съел. Нет, ты давай мне чего попроще.

Бывший эсер Росляков протянул ему свой кисет.

– Вот, это оно! – одобрил Неволин. – Родная рабоче-крестьянская махорка! – он высыпал щепотку на ладонь и рассмотрел внимательнее. – Смотри-ка, и корешков достаточно. Забористый, видать!

– Забористый – да, верно! – отозвался Росляков. – Не тяни, давай дальше продолжай.

– А газетка найдется?

Росляков подал ему кусок номера «Известий». Неволин сбоку оторвал полосочку и скрутил козью ножку.

– Газетку я возьму себе – ничего? – спросил он у Рослякова. – Давно не было свежих в наших краях. Закрутить махорку не во что.

– Возьми и дальше говори!

Попыхтев сладковато-острой махоркой, Неволин повернулся к Новосильцевой:

– Ну, в общем, в Тюмень прибыли. Бусяцкий командует разделиться на два отряда – по пятьдесят человек. Один идет немедленно в Тобольск. Другой немного погодя должен ждать бронепоезд московский. Первый отряд ушел, потом и мы выступили через час. Когда проехали приблизительно половину дороги, Бусяцкий нас остановил в деревне. И говорит, что с московским отрядом едет комиссар Яковлев, нам надо его обождать. Пропустить московский отряд и идти следом – на расстоянии, чтобы не обнаружить себя. Ну, мы выступили.

– Сколько говоришь, в первом отряде было народу? – спросил Зенцов-старший.

– Я ж тебе сказал – полста штыков!

Зенцов повернулся к младшему брату и многозначительно покачал головой.

– Так вот и следовали за тобой, товарищ комиссар, – добавил Неволин. Он сделал несколько затяжек и продолжил:

– Приехали, значит, сюда в Тобольск. Приходит опять к нам Бусяцкий и говорит: «Вот сюда приехал комиссар Яковлев и хочет увезти Романова в Москву. А нам предстоит такая задача: во что бы то ни стало предоставить царя в Екатеринбург. Предлагаю сделать так. У Яковлева девять пулеметов, а пулеметчиков всего двое. Вот я ему порекомендую пулеметчиков своих к его пулеметам, и поедем вместе. По известному сигналу вы должны напасть на них, отобрать у них все оружие и Романова. Наши пулеметчики начинают расстреливать яковлевский отряд изнутри, тут и мы наваливаемся, отбиваем Романовых – и будь здоров, комиссар». Вот так, – сказал Неволин. – И все кончено, и никто из моих товарищей на его слова не возражает. Я тогда один запротестовал, разговорил товарищей, и эта выдумка их не удалась, и Бусяцкий ушел. Приходит через час. Говорит: «Комиссар Яковлев предъявляет фальшивые мандаты от Совнаркома. Мы решили взять его с поличным. Теперь оказалось, что он собирается вывезти царя не в Москву, а за границу, прямо в Берлин, к немцам, родственникам царицы. Это измена. Троцкий с Нахамкесом заключили тайный договор с генералом Гофманом!»

– Смотри-ка! – восхитился Росляков. – Даже Гофмана знает[80]!

– А ты как думал! – ответил Неволин. – Газеты читает. Хоть не каждый день. А его дружок Голощекин считай каждую неделю в Кремль ездит, а потом нас просвещает… «Стало быть, Яковлев на самом деле царя с семьей к немцам решил отправить. И еще он собрался отправить немцам два эшелона с золотом».

– Это тоже я? Золото немцам? – поднял брови комиссар Яковлев.

– Да, Костя, ты! И не отпирайся, – подтвердил Неволин. – Кто же у нас, в наших краях еще так много занимался золотом? Ты не перебивай, а слушай. Я не могу здесь с вами долго чаи гонять… У меня свои командиры есть, – усмехнулся он.

– А почему бы тебе, Василий Алексеевич, не остаться с нами? – предложил Росляков. – Рискуешь ведь.

Неволин тяжело вздохнул.

– Думаешь, я не хочу остаться? Хочу… Но там никого из наших нет. Ну, и ты не мешай! Значит, Бусяцкий дальше говорит: «Допустить, чтоб Яковлев выкрал коронованного палача, советская власть не может. Мы хотели упредить Яковлева. Но не получилось, потому что, помимо Яковлева, здесь в охране Романовых есть еще и белый прислужник Керенского: клеветник или, по-нашему, по-простому – клеврет. Это царский полковник Кобылинский. Он Николашку нам без боя не отдаст. И он обязательно будет заодно с Яковлевым. Нам нельзя вступать с ними в драку. Силы неравны. И вот мы тот старый план бросили, а теперь по-другому решили»… – Неволин снова затянулся, бросил окурок в банку и аккуратно плюнул на него и погасил.

– Да не тяни ты кота за хвост, – буркнул Гончарюк. – Какой план? Говори: ты же спешишь вроде?

– План такой, – продолжил Неволин. – По дороге к Тюмени сделать засаду. Когда Яковлев последует с Романовым, как только они сравняются с нами, вы должны из пулеметов и винтовок весь отряд Яковлева посечь. И никому ничего не говорить. Если кто будет спрашивать, какого вы отряда, то говорите, что московского, и не сказывайте, кто у вас начальник, потому что это надо сделать помимо уральского и других Советов. Таков приказ самого высокого начальства». Я тогда ему вопрос: «Разбойничками, значит, быть?» Я ему говорю: «Лично с вашими планами я не согласен. Если вам нужно, чтоб Романова убить, так пусть единолично кто-нибудь решается, а я такой мысли, чтоб посечь Яковлева и других товарищей-красноармейцев, и в голову не допускаю, имею в виду, что вся наша вооруженная сила стоит на страже советской власти, а не единоличных выгод и людей. Если комиссар Яковлев командирован за бывшим царем от Совета народных комиссаров, так он должен представить его туда, куда велено, а мы разбойничками не были и быть не желаем, чтоб из-за одного Романова расстрелять таких товарищей красноармейцев, как мы!» Они, конечно, заспорили: «Что ты, Неволин суешься везде и расстраиваешь всех!» Ну, все-таки они стали меня притеснять… Такой вот у них план – ждать в какой-нибудь деревне по реке Тоболу, пока проедет Яковлев с Романовыми. Вот – все[81].

Комиссар Яковлев поднялся, пожал Неволину руку.

– Василий Алексеевич! Незачем тебе возвращаться. Мы все равно здесь не задержимся. Как говорили в древности, кто предупрежден – тот вооружен. Ты нас предупредил. Не рискуй больше, не возвращайся.

– Если не вернусь – грош цена моему предупреждению. Заславский догадается. И придумает другое. Другой план. Надо идти. Иначе получится, зря головой рисковал.

– Ну что же, прощай! Даст, Бог свидимся еще! Бывайте здоровы.

Они обнялись. Неволин надел свою черную железнодорожную фуражку, на которой вместо двух серебряных молоточков была красная звезда, и двинулся к выходу. Взявшись за дверную ручку, обернулся, поднял вверх сжатый кулак.

– Не робей, робятки! Бывайте!



Совещание закончилось. Гончарюк и Новосильцева остались.

– С Романовыми все в порядке, – сообщил ей Яковлев. – Была, правда, ленивая перестрелка между тюменскими и омскими. Жертв нет. Кобылинский ситуацией владеет. Сейчас отдыхаем, завтра вместе с вами, ваше сиятельство мадам Колобова, мы нанесем Романовым визит.

– Душа моя, – сказала шепотом Новосильцева и оглянулась, не слышит ли матрос.

Гончарюк копался в шкафу, выискивая свежее белье.

– Душа моя, – она шепнула ему. – Я хочу…

– Знаю, Дуняша, знаю, – ответил он ей таким же шепотом и усмехнулся. – Гарантию ты хочешь. Но я с пьяными шпионками дела не имею. А уж с алкоголичками – тем более.

– Гадкий, развратный комиссар! – прошептала Новосильцева. – Очень гадкий! – она ударила его кулачком в грудь и вскрикнула: ушиб еще не прошел. – Я ведь только есть хочу!..



18. ВЫВОЗ ЦАРЯ



НАУТРО комиссар Яковлев вышел из своего номера около восьми часов. Солнце взошло и пригревало уже по-весеннему. Водосточные трубы с грохотом выплевывали на дощатые тротуары голубые куски подтаявшего льда.

Первым на лестнице ему встретился матрос Гончарюк и не сразу узнал своего командира: Яковлев сбрил бороду и усы. Отвечая на его безмолвный вопрос, комиссар провел ладонью по лоснящемуся подбородку и сказал:

– Весна, Павел Митрофанович. И вообще, нужно время от времени менять внешность – так будто молодеешь.

– Точно, товарищ комиссар, – с серьезным видом согласился Гончарюк. – А вот на царском флоте борода и усы подпадали под устав. Папаша нынешнего царя, Александр Третий, разрешил офицерам носить бороды – кто как хочет. Но матросам велел носить усы. Конечно, от усов вреда хорошему человеку нет. Но не каждому дано с ними правильно обращаться. Это большая наука! Попробуйте-ка высморкаться, как следует, допустим, на ветру. У половины матросиков усы вечно в соплях. Сатрапом он все-таки был, Миротворец хренов, – едрить его в Гибралтар, Босфор и Дарданеллы!

Яковлев удивился.

– Признаться, не знал, что это его личный указ, – сказал он. – А скажите-ка, Павел Митрофанович, отчего флотские – такие мастера по части ругательств?

– То есть давняя историческая традиция российского флота, товарищ комиссар, – солидно пояснил Гончарюк. – Хорошее, богатое ругательство – оно вроде заклинания. Очень помогает в трудный момент. Попробуйте в десятибалльный шторм поработать с парусами на мачтовой рее! А под вами тридцать метров высоты, и не знаешь, куда упадешь, если сорвешься. Если на палубу – так от тебя один только мешок с костями останется. В море – так и подхватить тебя не успеют. Пока летишь вниз – корабль уже далеко… Как поется в одной старинной матросской песне, которую сочинил сам Александр Пушкин, «мачта и гнется, и скрипит, и видно с берега только парус наш одинокий в тумане морском голубом…» Ну, и дальше, в таком духе… Короче, в любую минуту дьявол может тебя смести за борт. Ну вот, гавкнешь против него какое-нибудь заклинание, какое придумаешь, – откуда только силы потом берутся!

– Так ведь парусного флота давно уж нет, – заметил Яковлев.

– Так и что же? – ответил матрос. – И на паровом нелегко… Но должен сказать вам особо, товарищ комиссар: ни на одном нормальном русском корабле вы никогда не услышите матерного слова. Никогда нельзя материться – непременно беду накличешь. И хорошо, если только корабельный поп накажет и заставит десять раз прочесть «Отче наш» и двадцать «Достойно есть». А то ведь и от своего брата-матроса по усам получить можно. Или по зубам.

– Ваши усы, наверное, были гордостью императорского флота, – с уважением сказал комиссар.

– Ну, уж нет, – скромно возразил матрос Гончарюк. – Вот у второго боцмана с крейсера «Орел» – фамилия у него была Обойдихата – не усы были, а одно большое великолепие: чуть ли не в пол-аршина каждый. На всем российском флоте вторых таких не было.

И Гончарюк бережно разгладил предмет своей гордости. Он уделял своим усам исключительное внимание, не ложился спать без наусников, дабы усы не измялись во сне и не потеряли свою строгую форму. Лихо закрученные, большей частью концами-пиками вверх, такие усы назывались «Цель достигнута!» Ввел их в моду еще в двенадцатом году кайзер Вильгельм, а во время войны они распространились не только среди военных, но и среди штатских, особенно, среди тех, кто сумел избежать призыва на фронт.

Если у Гончарюка выдавались спокойные дни, он ориентировал свои усы параллельно горизонту. Но в виду неприятеля, перед боем, жестко закручивал концы вверх, приговаривая: «Иду на вас, готовьте квас!»

– Когда отправляемся, товарищ комиссар? Поспешить бы надо, пока реки окончательно не вскрылись. Не знаю даже, как с транспортными средствами. Дороги вроде пока есть, но местные говорят, что все уже начало сильно таять. На санях ехать поздно, на телеге – еще рано. Увязнем.

– Готовьте тарантасы, – сказал Яковлев. – Мы должны отправиться сегодня еще до рассвета, хотя я всех местных настраиваю на то, что у нас здесь дел еще на недельку-две.

– Понял, – кивнул Гончарюк. – Насчет тарматрасов…

– Тарантасов.

– Да, тартасов… Их, по правде сказать, мне еще не приходилось видеть.

– Среди наших людей, деревенских, наверняка, есть знающие мужики. Вот их и организуйте. Только сена побольше положите. Детей все-таки надо везти. И женщин.

Гончарюк взял под козырек и направился в местную комендатуру. По случаю теплого дня он сменил шапку на бескозырку; ее черные ленты в золотых, немного потускневших якорях, развевались на весеннем ветерке, широченные черные клеши подметали деревянный тротуар, а пуговицы на бушлате нестерпимо горели медью так, что прохожие оглядывались на него: здесь матросов видели редко.

А Яковлев направился в «Дом свободы» – он был в ста шагах от гостиницы.

Полковник Кобылинский внимательно прочел мандат комиссара, пристально изучил подписи и печати, которые все равно ему не было с чем сравнивать, и задумался.

– Евгений Степанович, – прервал молчание Яковлев. – Другой законной власти, кроме советской, сейчас в России нет. И полагаю, в ближайшее время не предвидится. Естественно, ее пока признают не все.

Кобылинский молча кивнул.

– Полагаю, – продолжал Яковлев, – вы уже знаете, что в Самаре появился некий комитет по спасению учредительного собрания, и уже задумывались, что это может быть такое. Слышали, наверное, и о бароне Каппеле. Он собирается создать антибольшевистский фронт от Самары до Казани. Из какого-то омута выплыл адмирал Колчак. Теперь он – сухопутный «флотоводец». Его спешно вооружают англичане. Вскоре в этих местах развернутся масштабные военные действия, кое-где уже загорелось… Может, действительно, возникнуть фронт, даже не один. В общем, пахнет самой жестокой и страшной войной – гражданской, когда пленных берут мало… Но все на свете имеет предел. И гражданская когда-нибудь закончится. Советы победят, сомнений в этом у разумного человека быть не может. Дальнейший путь России уже определился. Так что неплохо бы определиться и вам. И иметь в виду: основная масса народа пошла за большевиками. Потому что большевики дают народу то, что не собиралась дать ни одна партия: мир всей России, фабрики – рабочим, землю – крестьянам, и просвещение – всему народу.

– Мир!.. – передернул плечами Кобылинский. – Разве это мир? Самая позорная капитуляция за всю историю России! А знаете ли, как народ называет брестский мир?

– Как же, интересно бы узнать?

– «Похабный мир».

Яковлев как-то странно посмотрел на полковника.

– Тогда, Евгений Степанович, по вашим же словам выходит, что народ, называя так брестский мир, всецело поддерживает Ленина!

– Позвольте узнать, отчего же вы так думаете? – удивился полковник.

– Дело в том, – пояснил Яковлев, – что первым, кто назвал договор с немцами «похабным», был именно Ленин.

– Зачем же было подписывать? – хмыкнул Кобылинский.

– А чем прикажете воевать, Евгений Степанович? Армию Временное правительство уничтожило. Ведь не по приказу Ленина русские солдаты стали отказываться стрелять в немцев, а немцы в русских. И эти братания с обеих сторон фронта – они начались еще в шестнадцатом… Кстати, напомню ход событий в Бресте. Переговоры с немцами вели Троцкий и Альфред Иоффе. И, как сообщал газетам австрийский дипломат Черни, который тоже участвовал в переговорах, оба большевика, очевидно, забыли, зачем приехали в Брест: оба немедленно превратили переговоры в митинг. Два дня подряд с утра до вечера произносили пропагандистские речи, не давая немцам произнести хоть слово. На третий день Троцкий заявил: «Ни мира, ни войны! Договор не подпишем и армию распускаем». Немцы должны быть благодарны Троцкому до гробовой доски. Кто бы им еще сделал такой подарок – распустить армию во время войны! Дальше вы знаете: немцы, не встречая сопротивления, одним прыжком захватили западные территории России, оккупировали Украину, Белоруссию, нанесли остаткам российской армии сокрушительный удар на псковском направлении. До Петрограда им оставалось девять часов по железной дороге. Естественно, на вторых переговорах их условия стали намного жестче. Могли они быть другими? Прошу, скажите: могут быть мягкими подобные требования в подобных условиях? Когда у одной стороны армия есть, а у другой нет?

– Ответ, наверное, очевиден, – нехотя согласился Кобылинский.

– Тем не менее, Ленин уверен, что мы разорвем брестский мир уже в этом году. Сейчас нужна хоть небольшая передышка, чтобы создать новую армию – истинно народную.

– Хотелось бы верить, – с сомнением произнес Кобылинский, – но не получается. Боюсь, вы несколько обольщаетесь! Сторонники у вас, безусловно, есть – в Петрограде, в Москве, может быть, еще в нескольких крупных городах по ту сторону Урала. Но здесь?.. В краю зажиточного крестьянства? Зачем им советская власть? За что им кровь проливать? У них все есть и без совдепов!

– Глубокое заблуждение, – возразил Яковлев. – Земли, пригодной для обработки в умеренных широтах в Сибири мало. Расслоение среди крестьян здесь, действительно, меньшее, чем в европейской части. Но оно все равно огромно и невыносимо. Вы эти места не знаете, а я прожил тут немало. Положение рабочих большей частью хуже скотского. Условия работы и жизни на большинстве сибирских фабрик не изменились со времен первых Демидовых и Строгановых. Они просто адские! И нам нет особой необходимости агитировать за советскую власть. Вместо нас это сделает Добровольческая армия Корнилова и его союзники.

– Каким же образом? – усмехнулся Кобылинский.

– Будут восстанавливать старые порядки. Отбирать и возвращать землю крестьянским мироедам и помещикам. Будут коллективные порки. Массовые казни. Как, по-вашему, к кому пойдет народ за защитой?

И все же ему не удалось поколебать скепсис Кобылинского.

– Мне приходилось слышать и о других настроениях – тоже обоснованных, – он испытывающе посмотрел на Яковлева. – Они сводятся к тому, что Сибирь непременно отпадет от России и станет самостоятельным государством.

– Совершенно верно, Евгений Степанович, вы правы, – заявил Яковлев.

– Отпадет?

– Правы в том, что такие мнения, действительно, есть. Мне тоже приходится чуть ли не каждый день выслушивать подобные сказки. Даже надоело, признаться. Но разговоры эти определенно не на пустом месте возникают. Господин Колчак, например, намеревается создать здесь своего рода «Новый Сион» или «Новый Израиль», если пользоваться терминологией Библии… Может быть, у него и получится. Но очень не надолго. Если Россия без Сибири еще жить сможет, – плохо, но сможет, то Сибири, а значит, и русским, находящимся здесь, без России – никак.

Кобылинский деликатно кашлянул.

– Вы ведь тоже русский человек, Василий Васильевич, не так ли?

Яковлев кивнул:

– Да. Что-то вызвало у вас сомнение? – спросил он.

Кобылинский смутился.

– Прошу простить меня и понять правильно. Я не хотел бы, чтобы вы мои слова восприняли как знак неуважения к вам или как отсутствие воспитания. Это совсем не так! Я совсем о другом. Вот вы, Василий Васильевич, употребили удивительные слова: Колчак может создать «новый Израиль». А разве эти самые… «товарищи», – ваши коллеги-большевики – уже не создали для себя таковой на европейской части России? И здесь разве не ухватились строить его? Именно «Новый Израиль» – только в прямом смысле этих слов! Кто у вас главный в Москве? Кто сделал революцию, а теперь засел в Кремле? Ее возглавил Троцкий-Броштейн. Он – отец переворота 25 октября. Он сыграл тогда главную роль, – об этом я прочитал в ваших же большевистских газетах. Ваш Ленин именно так о Троцком и пишет. А с Троцким – Зиновьев-Апфельбаум, Каменев-Розенфельд, Свердлов, Дзержинский, Нахамкес, Нахимсон, Иоффе, Губельман и еще много-много таких же… Правда, где-то там сбоку Ульянов-Ленин мелькает, да ведь и он, говорят, картавит, как самый настоящий Рабинович! Кто возглавляет тайную полицию в Петрограде? Урицкий! Кто управляет юстицией? Ею управляет в высшей степени «народный» комиссар Штейнберг! Кто ведает самым большим богатством России – ее землей? Еще более «народный» комиссар Яковлев! Знаю, что не вы, знаю!.. Кто-то может подумать, что он, по крайней мере, – ваш однофамилец. Но ведь настоящая фамилия его Эпштейн! И сколько их прячется за русскими фамилиями? Что можно ожидать от Эпштейна русскому крестьянству? Там, в вашем совнаркоме, по-моему, и ни одного русского-то нет, сплошь – тот «народец»! Уж простите меня за резкость!.. Я готов дать вам любую сатисфакцию, какую потребуете.

Комиссар Яковлев ничего не потребовал.

– Не волнуйтесь, Евгений Степанович, – успокоил он полковника. – Я не в Смольном институте благородных девиц воспитывался. И с удовольствием продолжил бы нашу беседу. Тем более что вы коснулись весьма замечательного и сложного момента. Этот, как вы изволили выразиться, «народец» сыграл свою весьма серьезную роль в революции. И среди них масса честных, искренних и бескорыстных людей, для которых нет ни евреев, ни русских. Есть трудящиеся, и есть их угнетатели. В свою очередь, я искренне убежден, что в советской России навсегда исчезнет еврейский вопрос, как, впрочем, и русский, когда будет покончено с главным злом – с эксплуатацией человека. Когда труд станет свободным, образование доступным, а старость трудящегося человека – надежно обеспеченной. Когда граждане новой России люди будут работать не на Рубинштейна, Рябушинского или Иоллоса, а на себя. И тем самым на общество в целом. Ежели у всех граждан советской России будут равные возможности, то какая разница, какой вы национальности? Закон не даст никому преимуществ, но всем даст равные возможности. Такое государство мы и хотим построить. Ради такого дела и стоит жить.

Кобылинский скептически покачал головой.

– Вы всерьез полагаете, что они теперь, когда прорвались во власть, позволят русским и другим коренным народам России иметь такие же права, какие они предусмотрели исключительно для себя? Равные возможности!.. Вы, очевидно, не марксист, Василий Васильевич, а самый настоящий идеалист – уж не обессудьте. Вы плохо их знаете. А мне довелось их наблюдать, и не где-нибудь, а на фронте, – сначала японском, потом на германском. Именно этот «народец» дал больше всего трусов и дезертиров.

– Значит, вам, как минимум, не повезло, – усмехнулся Яковлев. – У меня другой опыт на этот счет – противоположный. Еврейский солдат способен быть таким же стойким и самоотверженным, как и русский солдат.

– А декрет о «самой угнетенной нации»? – вкрадчиво спросил Кобылинский.

Ему показалось, что по лицу комиссара скользнула тень смущения.

– Сейчас, – сказал Яковлев, – я бы не хотел касаться этого декрета… О нем немало говорят, но его мало кто видел. И если он действительно таков, как о нем говорят, думаю, существовать ему недолго.

Кобылинский глубоко вздохнул.

– И все же мне, – сказал он, – простому русскому офицеру, неискушенному в политике, кажется, что опасность завоевания России ими изнутри слишком велика, а вы ее почему-то не осознаете, хотя стоите у самой печки, где все сейчас варится… И вот поэтому сейчас русское офицерство самым драматическим образом разделилось и продолжает разделяться. Вы оказались на стороне того «народца», а мы – то есть не я, я-то вообще вне политики… А другая половина русского офицерства – на стороне своего, русского народа!

– Побойтесь Бога, Евгений Степанович! – возразил Яковлев. – Посмотрите в окно! Разве мы находимся в Палестине, а не в России? Неужели вы считаете, что большевики – относительно крошечная партия по сравнению с теми же кадетами или трудовиками – смогли бы прийти к власти, если бы на их стороне не было большинство того самого русского трудового народа, и, в первую очередь даже не рабочих, не пролетариата, которого у нас тоже относительно мало, а крестьян? А офицерство? Могу уже сейчас сказать с большой точностью: уже почти половина кадрового состава офицеров Российской империи перешла на сторону нашей революции[82]. И вам, простите меня, и таким, как вы, не желчью следовало бы исходить, тыча пальцем: «Вон сколько у новой власти инородцев!» А самим идти в эту власть, становиться на ее сторону, укреплять ее, влиять на состояние страны и возрождать нашу с вами Россию. Тогда и инородцы не будут мозолить вам глаза.

Кобылинский грустно улыбнулся.

– Еще раз прошу прощения за невольную резкость. Может быть, я и в самом деле не обо всем осведомлен, – сказал он. – Кстати, у вас, кажется, за такие слова и рассуждения, как у меня, принято расстреливать? Говорят, «товарищ» Урицкий делает это очень быстро.

– Пока еще нет, – успокоил его комиссар Яковлев, усмехнувшись. – Но наверняка утверждать обратное не могу. А вот касательно Сибири… Накрепко привязать ее к России помогут те же Корнилов, Каппель и Колчак.

– Зачем им это нужно? – удивился Кобылинский. – У них ведь совершенно противоположные цели!

– Да, да… так они говорят. Но неужели есть на свете наивные люди, которые полагают, что та же Япония будет спокойно наблюдать за созданием «государства Сибирского» у себя под боком? Она давно зарится на русские земли и непременно полезет, чтобы оторвать и себе кусок. За ней потянутся другие претенденты. Однако ни Каппель, ни Колчак не смогут защитить Сибирь от чужих колонизаторов и удержать ее не смогут. В том числе и потому, что хозяева из Антанты не позволят. У хозяев Колчака и Каппеля другие цели. Им не нужна Россия вообще. Ни царская, ни большевистская, ни эсеро-кадетская, ни монархическая. Но логика истории неумолима: как только иностранные благодетели сделают серьезную попытку Россию расчленить, война гражданская неизбежно превратится в войну Отечественную. И объявят ее именно большевики, причем, по весьма простой причине: кроме них, это сделать больше некому. И народ пойдет за ними. Так что через год, самое большее – через два вы, Евгений Степанович, вспомните наш разговор и сможете сами убедиться – события пойдут так, как я вам сейчас попытался изложить[83].

Кобылинский машинально отметил, что Яковлев произнес «за ними», а не «за нами», но переключился на другое.

Сейчас ему предстояло трудное дело – передать своих подопечных в чужие руки. «Все! – сказал он себе. – Я теперь свободен. Долг исполнен, приказ выполнен, могу идти – куда глаза глядят. И никто не будет теперь ничего мне приказывать».

Однако мысль эта не принесла ему радости или удовлетворения. Что дальше, куда идти, чем заниматься, как заработать на хлеб? Он чувствовал себя так, словно пассажир, выпавший из вагона скорого поезда. Да, в живых он остался. Но поезд, в котором весь его багаж, все средства к существованию, уже за горизонтом, и Кобылинский уже не догонит его. В какое-то мгновение он подумал: а если не подчиниться сейчас большевистской власти? Что потом? Горстка его солдат противостоять красным не в состоянии, да и, действительно, не станут они погибать за свергнутого царя. Нет, наверное, лучше отдать Романовых этому комиссару, бывшему офицеру все-таки, нежели красногвардейским разбойникам из Омска или Тюмени.

– А что будет с царской семьей… С Романовыми? – спросил он.

– Правительство гарантирует им жизнь и безопасность. Императрице и детям – свободу с правом выезда из советской России. Что же касается Николая… тут несколько сложнее. Троцкий и Ленин считают, что императора нужно предать суду. И это, по-моему, будет правильно.

– Но ведь такая попытка уже была, – возразил Кобылинский. – То же самое уже сделал Керенский, но, в конце концов, следственная комиссия пришла к выводу, что Николай Александрович невиновен. И судить его не за что.

– Если быть точнее, – заметил Яковлев, – комиссия изучала только один аспект: были Николай и Александра немецкими шпионами или нет. Выводы комиссии свидетельствуют только об одном: в ее составе не все были идиотами или мерзавцами. Но идиотов все равно было много, коль скоро комиссия изначально стала исследовать вопрос о «монархах-шпионах», шпионивших против самих себя!.. Сейчас вопрос формулируется по-другому: какой ущерб России, и прежде всего, ее трудовому населению нанесло правление Николая Второго.

– Но простите, – возмутился Кобылинский, – Это уж с какой стороны смотреть!.. Не бывает политики вообще без какого-либо ущерба! То, что кому-то покажется ущербом, для другого – успех!

– Вы абсолютно правы! – согласился Яковлев. – Все зависит от классовой позиции. От того, интересы какого класса для вас важнее. Для нас это интересы трудящего человека – рабочего, крестьянина, учителя, врача, воина… И здесь есть моменты бесспорные: Николай Романов, как и его предшественники, естественно, был в первую очередь защитником и покровителем господствующих классов и сословий – дворянства, духовенства и отчасти буржуазии. Причем буржуазии не национальной, а в первую очередь иностранной, которая, кстати, еще вчера владела почти всей промышленностью России и ее банками. Не станете же вы отрицать столь очевидные вещи?

– Василий Васильевич! – произнес Кобылинский. – Я не политик, повторяю… Но разве не Николай Александрович, не его правительство впервые озаботились именно положением низших слоев? Эти меры… фабричное законодательство… уменьшение штрафов… что там еще? Выход крестьянина из общины…

– Все то хорошее, – сказал комиссар, – что вы с трудом пытаетесь вспомнить, было вырвано у царя забастовками, крестьянскими бунтами, баррикадами и революциями. За это «хорошее» народ заплатил непомерно высокую цену. Один только Столыпин перевешал десятки тысяч крестьян. Без суда и следствия, – в назидание другим, с «воспитательной целью». Причем в то время, когда в России смертная казнь была запрещена! Поддержали бы народные массы свержение самодержавия, если бы оно действительно стремилось к процветанию всей России, а не узкого аристократически-дворянского слоя? Думаю, ответ искать не нужно. Он на поверхности. Но даже приоритетная забота царя об опорах государства – дворянстве, духовенстве, о бюрократии – привела только к полному загниванию этих опор. В конце концов, они и рухнули, вслед за ними рухнуло и все государственное строение, и погребло эти самые «опоры» под своими обломками…

Кобылинский молчал, внутренне упрекая себя за то, что вообще начал этот разговор. Он никогда не считал, что в спорах рождается истина, наоборот, нередко повторял: «В спорах рождаются только ссоры!»

– Но, как ни странно, – продолжил Яковлев, – среди немалой части простого народа есть люди, которые не мыслят жизни без царя – любого. Пусть плохонький, но – царь. Потому как он – от Бога, как писал апостол Павел, исказивший и извративший учение Христа… Поэтому Ленин с Троцким правы. Суд должен состояться в любом случае. Открытый и гласный судебный процесс, согласитесь, все же лучше чем гильотина без суда и следствия – только по приказу какого-нибудь Робеспьера. У Николая будет возможность защищаться. Насколько мне известно, ему дадут право самому выбрать себе адвокатов.

– И это будет суд присяжных заседателей? – с нескрываемым сомнением поинтересовался Кобылинский.

– Разумеется, нет! – возразил Яковлев. – Это будет суд революционного трибунала.

– Ну, тогда результат известен! – разочарованно заявил полковник.

– А как вы еще хотели? Чтобы революция сама себе вынесла смертный приговор? На своем же собственном судебном процессе? На процессе, где будут решаться судьбы не отдельного лица, а целой эпохи? Ловкий и красноречивый адвокат, вроде Плевако или князя Урусова, всегда сможет доказать присяжным, что во всем виноваты Ленин и Троцкий, что это они нарочно устроили крах Российской империи, да еще сделали это на немецкие деньги, что вообще отвратительно для обывателя… для того, кому немцы денег не предложили. Да и вообще, по моему глубокому убеждению, присяжные – самый ненадежный судебный институт, ибо они руководствуются, в основном, чувствами. В этом смысле революционный трибунал – честнее, ибо с самого начала заявляет, на стороне какого класса он стоит, и что истиной для него может быть только то, что идет на пользу его классу. Такая открытая односторонность лучше, чем лживая «справедливость». Как вы считаете?

– Не знаю, – тихо, с горечью проговорил Кобылинский. Ему стало не по себе после слов комиссара, в которых он усмотрел нескрываемый политический цинизм. И он подумал, что, пожалуй, с Яковлевым нельзя быть откровенным. Сейчас он – вроде бы офицер, пусть бывший, ведет вполне светский разговор, словно где-нибудь в петербургской гостиной. А через пять минут революционная целесообразность ему подскажет, что для блага его класса нужно пустить Кобылинскому пулю в голову. И это будет «честно»! Поэтому он повторил:

– Нет, не знаю. В том смысле, что не хватает знаний. Мне нужно подумать.

– Подумайте, – заметил комиссар Яковлев. – Я лишь могу добавить, что не все так мрачно и бесперспективно для Николая Романова. Только вот что, Евгений Степанович, прошу вас: никому о содержании нашего разговора не рассказывать. Иначе можно нанести большой вред Романовым. Есть немало людей, и они находятся в опасной близости от царской семьи, которые хотели бы уничтожить Романовых немедленно – здесь и сейчас. А в Москве у бывшего императора есть серьезные шансы облегчить себе участь. И, что очень важно, сие зависит во многом от него самого. Больше, увы, ничего сказать не имею права. Да, признаться, и не осведомлен достаточно, – закончил комиссар Яковлев.

Кобылинский поинтересовался, что будет с его солдатами. Яковлев отвечал, что они сами вправе выбрать – продолжить службу, теперь, конечно, в красной армии или разойтись по домам. А пока Совнарком постановил выдать им и полковнику жалованье и командировочное содержание, которые охрана не видела с октября прошлого года. Для этого комиссар привез сто пятьдесят тысяч рублей.

– Это очень приятная новость! – заметил Кобылинский. – Да, вы хорошо знаете, как надо начинать разговор с солдатом. У вас, наверное, уже новые деньги? Советские? Какие они? На золото меняются?

– Нет, – ответил Яковлев, – у меня ассигнации государственного банка Российской империи. Царские. Пока они не хуже каких-либо других. Даже лучше – привычнее, доверия у народа к ним больше. Вы не против? – улыбнулся комиссар.

– Ну что вы! Уж я-то нисколько не возражаю! – улыбнулся Кобылинский.

Комиссар вел столь подробную беседу с Кобылинским исключительно из вежливости. Мнение полковника не имело для него решающего значения. Настоящая власть в отряде была у солдатского комитета и его сопредседателя рядового Матвеева, который по-прежнему делил ее с поляком Дзеньковским. С ними Яковлев обо всем уже договорился.

– Как вы считаете, гражданин полковник, – спросил Яковлев, – Романовы способны выдержать дорогу до Тюмени?

– Знаете ли, Василий Васильевич, Романовы – люди неприхотливые, неизбалованные, с ними в этом смысле легко. Труднее всех будет Александре Федоровне.

– Отчего же?

– Тут и ишиас, и невроз сердца, и, по-моему, простите, некоторая обычная женская придурь… Но она будет терпеть: немецкое воспитание. Дисциплина превыше всего: Ordnung muss sein[84]!

Яковлев усмехнулся.

– Постараюсь с ней поладить, – сказал он и прикоснулся к козырьку своей фуражки. – Честь имею кланяться!

– Василий Васильевич! Погодите, – остановил его Кобылинский. – У вас возникнет другая забота. И, боюсь, трудно разрешимая.

– Что же?

– Алексей Николаевич.

– Цесаревич? И почему?

– Болен, и притом – тяжело. Известная всем болезнь. Ему ведь только четырнадцать лет… Какой мальчишка в его возрасте сможет постоянно сидеть на месте? А идиоты из местной совдепии постановили сломать ледяную горку во дворе. Пришли люди с красными повязками на рукавах, показали какой-то мандат, в котором ничего разобрать нельзя было, раскололи лед топорами…

– Зачем же? Для какой цели? – удивился Яковлев.

– Вы полагаете, они дали мне отчет? – спросил полковник. – Знаю только, что так решил сам Голощекин. Я ему телефонировал и спросил в телефон: «Зачем это надо?» Он ответил: «Чтобы Романовым заключение сахаром не казалось». Такие вот заботы у самого главного военного начальника на всем Урале! Более важных забот, видимо, у него нет. Сломали горку, ребенок от скуки вздумал съехать на санках в доме, по лестнице, со второго этажа. Ушибся сильно. Терпит, как может. Но сомневаюсь, что его можно взять в дорогу. Не выдержит он тряски.

– Этого еще не хватало! – вырвалось у комиссара.

Яковлева охватило нехорошее предчувствие. Мелкий эпизод – дураки сломали горку, получили удовольствие, оттого что сделали пакость ребенку. А ребенок не может уехать оттуда, где опасность для него и сестер растет с каждым днем все больше.

– С ними ведь есть личный доктор? – спросил Яковлев.

– Да, лейб-медик – Боткин Евгений Сергеевич. И второй – доктор Деревенько, – сказал полковник.

– А Боткин… родственник Сергея Петровича? Того самого? – спросил Яковлев.

– Сын.

– Знаменитость… Надобно с ним поговорить.



Через полчаса он говорил с Боткиным.

– Пожалуйста, Евгений Сергеевич, расскажите о болезни Алексея Николаевича все, что можете. Точнее все, что я смогу понять, – попросил Яковлев.

Боткин снял пенсне, протер стекла мягкой замшевой тряпочкой, водрузил их на место и медленно, обдумывая каждое слово, заговорил.

– Господин комиссар….

– Называйте меня, пожалуйста, Василием Васильевичем, – предложил Яковлев.

– Хорошо, – кивнул Боткин. – Василий Васильевич! Ваше превосходительство…

Яковлев кашлянул.

– Извините, – смутился Боткин, – привычка! Если говорить коротко, то болезнь Алексея Николаевича – особенного и трудного свойства… – Боткин хрипловато дышал после недавно перенесенного катара. – С первого же дня жизни у него обнаружилось опасное несвертывание крови. После перевязки пупка кровотечение не останавливалось почти неделю. Уже тогда младенец мог погибнуть. Но к счастью, кровь удалось остановить. На нашем врачебном языке эта болезнь, вернее, врожденный недуг называется гемофилией.

Яковлев кивнул.

– Я читал об этом. Отчего она возникает?

– Современная наука пока бессильна ответить на этот вопрос, – вздохнул Боткин. – Единственное, что можно сказать наверняка, – она передается по наследству, исключительно по женской линии. Сами женщины, носительницы недуга, от него не страдают, он вообще у них никак не проявляется. Гемофилия проявляется только у мужчин. На сегодняшний день уже точно известно, что гемофилия есть настоящее проклятие английского королевского дома и всех европейских династий, у которых есть родственные связи с Виндзорами по женской линии. Императрица Александра Федоровна унаследовала гемофилию от своей бабушки – королевы Виктории и передала династии Романовых.

– В этом есть что-то мистическое, – заметил комиссар.

– Я бы так не сказал, – осторожно возразил Боткин. – Но, разумеется, кто-то может подумать, что сама природа отказывает некоторым династиям, к которым принадлежат и Романовы, в праве на продолжение рода.

Яковлев помолчал и в раздумье проговорил:

– Получается, что в роду Гессен-Дармштадтских, и, прежде всего, сама Алиса Гессенская, знали о том, что их женщины носят в своей крови смертельную опасность для собственных детей – для мальчиков. И, тем не менее – она выходит замуж за русского императора и ничего ему об этом не говорит. Почему?

Боткин развел руками.

– Сие мне неведомо. Die grosse Politik – большая политика! Я, прежде всего, лекарь и должен заниматься своим делом.

– А ее родная сестра… Эльза, кажется?

– Элла, с вашего позволения, – поправил Боткин. – В православном крещении – великая княгиня Елизавета Федоровна.

– Да, Елизавета Федоровна…

– Она, безусловно, тоже носительница.

– Поэтому у нее и нет детей?

– Не поэтому, – усмехнулся Боткин. – Тут другая причина. Она заключена в… некотором конституционном своеобразии натуры ее покойного мужа. Великий князь Сергей Александрович был… м-м-м, как бы это поделикатнее выразиться?..

– Педерастом? Значит, не слухи?

Доктор кивнул. Выдержав паузу, продолжил:

– Я, с вашего позволения, предпочел бы больше подобные темы не обсуждать: в нашей профессии есть определенные этические рамки, и обсуждение слухов в них не вкладывается.

– Понимаю вас, – согласился Яковлев. – Так что же мальчик?

– Сейчас для Алексея Николаевича может оказаться смертельной любая, даже небольшая рана. Даже пустяковый ушиб или царапина.

– Он сейчас именно в таком состоянии? – озабоченно спросил комиссар.

– Совершенно верно, – подтвердил доктор. – Болезнь его сопровождается следующим состоянием: в месте ушибленного сустава после удара возникает определенное беспрестанное выпотевание костной жидкости, смеси крови и лимфы, что ведет к отеку, потом к образованию внутренних опухолей, которые беспрерывно, все с большей силой давят на суставы и окружающие ткани и тем причиняют невыносимую боль. Терпеть ее не способен даже взрослый человек. Впрочем, случаи, когда гемофилику удается дожить до зрелого возраста, очень редки. Боль сопровождает Алексея Николаевича днем и ночью, не дает ни сна, ни отдыха. Мне даже пришлось однажды давать ему морфий. Но регулярно прибегать к этому радикальному средству крайне опасно, – добавил Боткин. – Потому опасно, Василий Васильевич, даже взрослый организм быстро привыкает к морфию и уже не может без него существовать, а уж детский – вообще беззащитен. Тут врачебная коллизия – не знаешь, что хуже: бессильно наблюдать, как мучается бедный ребенок или подвергнуть его опасности превратиться в морфиниста.

– Да, – произнес Яковлев. – Жаль мальчика. Страшное наказание – и, главное, без вины… Без его личной вины, – повторил комиссар. – Человек, мистически настроенный, сказал бы, наверное, что именно ему выпал жребий расплатиться за грехи и преступления предков.

Боткин отвел взгляд. Он снова снял пенсне и, отвернувшись, снова долго и тщательно протирал замшей чистые стекла.

– А верно ли, – спросил Яковлев, – что Распутин обладал какими-то способностями и лечил Алексея?

– Мне о таких случаях говорили. Мой коллега доктор Федоров наблюдал такие случаи – раз или два. Сам я не могу свидетельствовать о том же.

– Состояние мальчика может очень серьезно осложнить мою миссию, – озабоченно заметил Яковлев. – Долго ему еще болеть?

– Сейчас ему лучше, нежели две недели назад, – ответил Боткин. – Но я не могу взять на себя смелость и назвать точный срок, когда Алексей Николаевич снова обретет способность нормально двигаться. Через неделю, может быть. Через месяц. Или через несколько дней… Не знаю.

Без стука отворилась дверь, вошел матрос Гончарюк. Взял под козырек и щелкнул каблуками своих тяжелых флотских ботинок – «гадов», как называют их на флоте.

– Разрешите товарищ комиссар?

– Прошу вас, Павел Митрофанович.

– Там Авдеев явился, представитель из исполкома, – доложил Гончарюк и добавил вполголоса: – С ним Заславский. И какая-то банда.

Яковлев поднялся и протянул руку доктору.

– Благодарю вас, Евгений Сергеевич. Могу ли я, в случае необходимости, и в дальнейшем рассчитывать на ваше понимание и помощь?

– Буду бесконечно рад, – пожал ему руку Боткин.

На пороге он столкнулся с рабочим небольшого роста, в солдатской шинели, перетянутой крест-накрест пулеметными лентами, на голове – огромный зимний малахай. Это был Авдеев. Лицо его было измятым и заплывшим, и от него издалека сильно пахло свежей брагой. Рядом с ним – невзрачный коротышка в солдатской гимнастерке и сюртуке, перетянутом по-офицерски двумя портупеями. На правом боку у него висел маузер, на левом браунинг, на животе за поясом – наган. Это был Шимон Заславский, командир екатеринбургского отряда красной гвардии.

Яковлев приветливо поздоровался, крепко пожал обоим руку и сказал:

– Ну, что же, пойдем знакомиться с царственными особами? – и, встретив неприязненный взгляд Заславского, добродушно, словно извиняясь, добавил: – С бывшими – с бывшими, конечно. Как говорят нынче ораторы, – с последними осколками самодержавия…

И тут комиссар учуял запах браги. Поразмыслив несколько секунд, он неожиданно обратился к Авдееву, как можно более проникновенным и уважительным тоном:

– Товарищ Авдеев, сделайте одолжение: пусть председатель солдатского комитета Матвеев из охранного отряда созовет собрание.

И не давая Авдееву возразить, быстро добавил:

– Я бы сам ему предложил, но сомневаюсь, что Матвеев выполнит мою просьбу беспрекословно. Все-таки, я не здешний. Такого авторитета, как у вас, у меня нет. А вот ваше распоряжение он непременно выполнит, в этом я абсолютно уверен. Так что выручайте! Прошу вас!

Авдеев довольно ухмыльнулся. Брагой запахло сильнее.

– Куда он от меня денется! – заявил он. – Пусть попробует! – и хлопнул по деревянной кобуре.

– Вот и я тоже уверен, что именно от вас он никуда не денется, – подтвердил Яковлев и предложил Заславскому: – А мы с вами, товарищ Заславский, если не возражаете, пройдем к Романовым.

Яковлев не столько обеспокоился запахом браги: ему было важно разделить Авдеева и Заславского.

Они поднялись на второй этаж «Дома свободы». По дороге к ним присоединился полковник Кобылинский, и они быстро прошли по коридору мимо свитских, которые выстроились вдоль стены в ряд, словно в почетном карауле, – фрейлина Анастасия Гендрикова, гоф-лектрисса Екатерина Шнейдер, учителя Жильяр и Гиббс, гофмаршал Татищев, обер-гофмаршал Долгоруков, юнгфера Демидова и еще десятка полтора прислуги. Им очень хотелось посмотреть, какие бывают главные комиссары у большевиков: до сих пор они видели только комиссаров Временного правительства и местных.

В гостиной – большой квадратной зале, ярко освещенной солнцем, гостей встречали стоя Николай и дочери – Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. Александра сидела тут же в инвалидной коляске. Она надела очки, которыми старалась на людях не пользоваться, и внимательно рассматривала прибывших.

– Ваше величество… Государыня… Ваши высочества… Я – комиссар Центрального исполнительного комитета Яковлев, из Москвы.

То, что большевистский комиссар обратился к ним, как царствующим особам, привело Николая в некоторое замешательство. Дочери тоже воззрились на Яковлева во все глаза. И только Александра не шевельнулась. Она решила, что ослышалась: не станет же большевик, в самом деле, оказывать подобное уважение своим заклятым врагам. Она сидела в своей никелированной инвалидной коляске недвижимо, словно египетская статуя, и только щурилась от солнца. Лучи светили ей прямо в глаза, из-за чего императрица не могла, как следует разглядеть гостя, которого они со вчерашнего дня ждали с тревогой и даже страхом: эта власть уже дала понять Романовым, что ничего хорошего в жизни им больше ждать не следует.

Николай сделал несколько шагов навстречу Яковлеву и решительно протянул ему руку.

Они обменялись рукопожатиями. Николай облегченно улыбнулся, Александра по-прежнему не шевелилась.

– Милости прошу, господа! – звучным голосом, чуть дрогнувшим от волнения, произнес Николай. – Простите, не имею чести знать ваши имена и отчества.

– Василий Васильевич, – ответил комиссар Яковлев. – Мои коллеги – Гончарюк Павел Митрофанович и командир отряда красной гвардии Заславский… – он вопросительно посмотрел на него.

– Шимон Евшевич! – брезгливо выдавил из себя Заславский.

Николай кивнул ему молча, но так же приветливо улыбнувшись.

Яковлев продолжил:

– У меня особое распоряжение советского правительства относительно вас и вашей семьи. И особые полномочия, – добавил он.

– Извольте, я готов вас слушать, – с искренней любезностью произнес Николай.

– Мое поручение имеет конфиденциальный характер.

– Так что же… Если так, то прошу ко мне.

Николай взялся за спинку инвалидной коляски жены, и они направились в губернаторскую библиотеку. Там Николай предложил гостям занять глубокие кожаные кресла, коляску он остановил у стола. Потом протянул им раскрытый портсигар. Они отказались, и Николай с удовольствием закурил сам.

У него всегда улучшалось настроение даже лишь от одного только пребывания в этой громадной комнате, где стеллажи от пола до потолка были плотно уставлены книгами, сплошь в кожаных переплетах, корешки которых тускло отсвечивали золотым тиснением. Книг у губернатора было около шести тысяч томов. Николаю еще никогда не приходилось видеть их так много – сразу и вместе. В Тобольске в нем неожиданно проснулась страсть к чтению, и губернаторская библиотека стала для Николая любимым местом.

– Я весь внимание, – сказал он, жадно затянувшись несколько раз подряд.

– Прежде всего, мне хотелось бы знать, – начал Яковлев, – об условиях вашего здесь пребывания. Есть ли у вас претензии? Или жалобы?

– Нет-нет! – поспешно произнес Николай – слишком поспешно, что Яковлев тотчас же отметил. – Условия?.. Что же, условия вполне соответствуют сложившейся обстановке. Нет-нет! Претензий никаких.

– Есть ли жалобы на охрану? На действия или поведение офицеров или нижних чинов?

– О нет, что вы – абсолютно никаких!

Тут Александра бросила быстрый взгляд на супруга, и Николай вспомнил, как на Рождество солдатский комитет пытался оставить его без дров.

– Нет! Никаких жалоб! – твердо повторил он, заметив тень смущения на лице полковника Кобылинского. – Никаких!

«Значит, что-то есть. Иначе бы не повторял, как попугай», – догадался Яковлев.

– А что Алексей Николаевич? – спросил комиссар.

Лицо Николая омрачилось.

– Сын мой Алексей болен, – быстро сказал он.

– Могу ли я его посмотреть?

Николай пожал плечами.

– Затшем вам пасматреть? – неприязненно спросила Александра; она неожиданно заговорила с сильным немецким акцентом. – Рипёнок отшен больной! Вы расве токтор? Я думала – комиссар!

– Вы не ошиблись, Ваше величество, – учтиво ответил Яковлев. – Но я все-таки должен осмотреть вашего сына: того требует моя задача.

Бледное, с редкими апрельскими веснушками, лицо Александры покрылось красными пятнами. Она повернулась к мужу.

– Also what you in this sassing will say? Realty again we shall allow to tamper with our family life[85]? – резким, как у павлина, голосом спросила она.

– We for a long time do not have private family life. And never was[86], – тихо ответил ей муж. И Яковлеву: – Извольте. Если это так надобно… Только прошу вас учесть: мальчик не просто болен. Он мучительно болен. И каждое раздражение…

– Прекрасно понимаю вас, Ваше величество. Не волнуйтесь, – заверил ее комиссар. – Я не доставлю вашему сыну неудобств.

Николай взялся за спинку коляски, однако, совершенно неожиданно к нему подошел Яковлев и учтиво, но твердо заявил:

– Позвольте, я помогу вам, Ваше величество!

Николай от неожиданности отступил на шаг, а комиссар, не ожидая ответа, уже быстро покатил коляску с испуганной Александрой в коридор. И на этот раз он сделал верный психологический ход: отделил царя от царицы, чтобы Александра осознала, что она в прямом и в переносном смысле – в руках Яковлева, и стала сговорчивее.

Строй «почетного караула» в коридоре был на месте и в недоумении глядел, как красный комиссар прислуживает бывшей императрице. Яковлев шагал быстро, Николай не успевал за ним, сбивался с шагу и говорил на ходу:

– Только не надо бы так много народу, Василий Васильевич. Это ни к чему ведь – не стоит беспокоить больного…

Яковлев кивал на каждое слово Николая, однако, скорости не сбавлял. Но когда они подошли к двери в комнату Алексея, Николай решительно стал на пороге:

– Я не считаю необходимым, чтобы сюда заходило так много народу!

– А кто вы такой, чтобы нам давать приказы? – возмутился Заславский. – Кто здесь начальник? Забыл, кто ты есть такой после семнадцатого года?

Николай не отвечал. Он крепко вцепился обеими руками в доски дверного проема, слегка побледнел, на скулах под его рыжей, в седых пятнах бородой заходили желваки.

– Отойди в сторону, я сказал! – крикнул Заславский и выхватил наган из-за пояса.

Николай побледнел еще больше, но не двинулся с места. Он бросил взгляд на своих свитских – те тоже стояли окаменевшие.

Яковлев решительно стал между царем и Заславским.

– Вы, как отец, совершенно правы! – быстро и громко сказал Николаю комиссар. – И исключительно в вашей воле – кого пускать к больному ребенку, а кого нет, – он слегка отодвинул Заславского. – Я пройду вместе с вами. Один. Или с Александрой Федоровной. Разрешите, Ваше величество? – обернулся он к ней.

Красные пятна еще сильнее разгорелись на лице Александры. Больше всего сейчас ей хотелось вскочить, вбежать в комнату, обнять сына и защитить. Поэтому она не сразу поняла, о чем спрашивает комиссар, и он, уже громче, повторил:

– Надеюсь, вы разрешите, Александра Федоровна, только мне одному пройти с вами к Алексею Николаевичу?

И в этот момент появилась Новосильцева.

От нее исходила свежесть небольшого морозца, румянец во всю щеку, серые глаза искрились, легкая улыбка была адресована всем и никому одновременно. Она была в черной шерстяной юбке, кожаная куртка плотно облегала фигурку, на ногах – румынские ботиночки, отороченные лисьим мехом. Неизвестно, каким чудом держалась на ее платиновых волосах крошечная соболиная шапочка-берет.

Заславский сунул наган за пояс и незаметно отошел в сторону.

Яковлев был доволен. Но виду не подал.

– Государыня, – еще раз обратился он к Александре. – Быть может, вы все-таки дадите разрешение? Вот и Глафира Васильевна тоже о том просит. Я ее адвокат, и хорошо знаю, чего ей сейчас больше всего хочется, – добавил комиссар.

Александра неожиданно улыбнулась: она поняла шутку. С нескрываемым любопытством императрица рассматривала Новосильцеву, потом обернулась к мужу и быстро спросила по-английски:

– As thee think, there is she this beautiful bolshevik too[87]?

Николай недоуменно пожал плечами.

– Sie haben keinen Fehler, Eure Majestet! Darf ich Ihren Sohn doch ansehen[88]? – сказала Новосильцева.

Александра удивилась. Потом неожиданно улыбнулась и энергично закивала:

– Oh, ja, liebes Medchen… na ja – entschuldigen Sie mich!.. Liebe Dame doch! Bitte, wenn Sie dies wunschen! Ich habe nichts dagegen[89]. Да-да! Вам со мной пройти сейчас мочно к моему ребенку.


Алексей был в постели. Матрац на его кровати был с угла завернут, на оголенных кроватных пружинах рядом с мальчиком сидел доктор Боткин. Он поил Алексея с ложки мутно-коричневой микстурой.

Яковлев, ожидая, пока закончился прием лекарства, рассматривал подростка.

Желтая, с синевой, натянутая кожа на лице. В огромных темно-синих глазах, окруженных черными тенями, лихорадочно-стеклянный блеск. Лицо мальчика казалось прозрачным как церковный воск, казалось, сквозь кожу просматривались даже мелкие кровеносные сосуды.

– Что за шум? – неожиданно звонким и уверенным голосом спросил Алексей. – Нет-нет, ничего не отвечайте! Не говорите! Я отгадаю сам.

Он на несколько секунд задумался.

– Так: некто решил похитить бывшего цесаревича и на аэроплане отвезти его по воздуху в Зимний дворец! – он приподнялся на локте, потом с усилием сел, прислонившись спиной к гобелену на стене. – Так вот, передайте поручику Мировичу[90]: цесаревич не хочет освобождаться. Пусть Мирович оставит здесь аэроплан, а сам уезжает.

Яковлев отметил, что у мальчика явно повышенная температура – на это указывал не только стеклянный блеск его глаз, но и его болезненно-эйфорическая речь.

– Алексей, что за глупые шутки! Следи за языком, – рассердился Николай. – Кстати, с гостями принято здороваться!

– Так ваша фамилия не Мирович? – продолжал допытываться Алексей, не обращая внимания на отца. – И аэроплана у вас нет?

– На этот раз я без аэроплана, Ваше высочество. Здравствуйте, Алексей Николаевич! – произнес в тон ему Яковлев. – Но если мы с вами действительно поедем, то я бы отвез вас не в Зимний дворец, а, скорее, в Кремль.

– Вот оно как! – воскликнул мальчик. – Ну что? Что я вам всем говорил? – обратился он к родителям. – Говорил я вам, что нас отсюда увезут! А вы мне не верили… А я знал! Ждал! Когда едем? Я готов! Едем – куда угодно, хоть в Кремль, хоть в «Лефортово»[91]! Только подальше отсюда… Я же говорил, папа, – повторил он, обернувшись к отцу, – что нас отсюда увезут. Рано или поздно.

– Конечно! – осторожно заметил Николай, явно не разделявший оптимизма сына. – Куда-нибудь да увезут, – да… Или, может быть, ты знаешь определенно, куда?

– Догадываюсь! Даже знаю наверняка! – ответил Алексей.

– Тогда помолчи, если в тебе осталась хоть капелька воспитания! – приказал отец.

– Alexis, но нельзя же так себя вести, когда к тепе пришли гости, – добавила Александра.

– А что? А что я такого сказал? – удивился мальчик. – Что же, и пошутить нельзя?

– Шутить – можно, но только в том случае, если в твоей шутке достаточно ума. А если не хватает, то это уже не шутка, а нечто иное, – неодобрительно сказал отец.

Доктор Боткин все еще держал на весу ложку с микстурой.

– Алексей Николаевич! – напомнил он. – Мы не закончили. Я не могу так долго держать декохт.

Мальчик чуть скривился, закрыл глаза, но, видимо, передумал, открыл их и, демонстрируя выдержку, спокойно проглотил лекарство.

– Совсем не горько! – сообщил он. – Очень даже хорошо. Могу еще!

– Извольте! – Боткин поднес ему еще ложку.

Отказываться было поздно. Мальчик проглотил и эту порцию и сразу повернулся к комиссару Яковлеву. «Да, дружок, я все вижу, – подумал комиссар. – Тебе хочется быть сильным и волевым. И, прежде всего для самого себя, а не для того, чтобы тобой восхищались другие. Ты хочешь победить свой недуг, свою несчастливую судьбу, которая отказала тебе в том, чем наделила большинство других детей в мире, даже самых бедных…»

– Итак, Ваше высочество… – вслух сказал Яковлев.

– Погодите! – перебил его Алексей. – Я хочу сказать все сам. И о вас, и о том, зачем вы приехали.

– Попробуйте, – улыбнулся Яковлев.

– Вы из Москвы.

Яковлев кивнул.

– Это очевидно, Ваше высочество.

– Высокий военный или государственный чин, – продолжил Алексей. – Очень высокий. Не ниже комиссара.

– Совершенно верно, Ваше высочество. И тут правильно.

– Приехали по важному государственному делу.

– Безусловно.

– В России снова будет царь! Верно? Он теперь будет жить в Москве?

Яковлев удивленно смотрел на мальчика.

– Отчего же вы так решили? – наконец спросил он.

Алексей смутился, слегка покраснел, на лбу его выступили бисеринки пота. Он тихо и многозначительно проговорил:

– По вашему обращению ко мне. Ведь все титулы отменены уже давно, больше года.

Яковлев с интересом изучал мальчика.

– Продолжайте, Алексей Николаевич, я внимательно слушаю вас, – подбодрил он.

– Значит, что-то очень сильно изменилось или изменится.

– Что же?

– Наверное, восстанавливается старая власть? Или что-то из старого?

– Нет, Алексей Николаевич, на этот раз вы не угадали, – сказал комиссар Яковлев. – Старую власть мы восстанавливать не собираемся. Да и ничего не получилось бы. Сие просто-напросто невозможно. Еще Пифагор отметил, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку… – и он замолчал.

– Продолжайте, прошу вас, не останавливайтесь! – сказал Алексей.

– А вы хотели бы править Россией? – вдруг спросил комиссар. – В качестве царя?

Николай и Александра с тревогой и опаской смотрели сына, ожидая, как он ответит на опасный вопрос.

– Нет, – грустно сказал мальчик. – Полагаю, что это совсем невозможно.

– Отчего же так?

– Да оттого, что ваш приятель Пифагор прав. Все слишком изменилось. Но главное даже не в этом.

– В чем же? Скажите, сделайте одолжение.

– Мне нельзя управлять государством. Любым. Даже самым маленьким.

– Слишком сложно? Боитесь не справиться?

– По другой причине. Я болен. С такой болезнью, как у меня, нельзя отвечать за жизнь полутораста миллионов человек, – глядя прямо в глаза Яковлеву, с чувством спокойной убежденности произнес Алексей.

Послышался короткий всхлип: Александра вытерла носовым платком глаза.

– Это хорошо, Алексей Николаевич, что вы верно оцениваете окружающую действительность, – заметил комиссар Яковлев. – Столь необходимое качество и среди обычных людей встречается не часто, а уж среди представителей высших сословий – тем более…

– Нет, не справиться! – повторил Алексей. – Кроме того, надо много учиться, много знать. Нужно стать офицером, потом генералом, закончить академию Генерального штаба… А я всего лишь младший унтер-офицер, – признался он. – Хотя и георгиевский кавалер! – добавил с нескрываемой гордостью. – Но дальнейшее повышение в чине мне не светит… – он вздохнул и спросил: – А в красной армии есть офицеры? Мне говорили, что нет. Одни только солдаты, депутаты и большевики. Могу себе представить, что это за армия!.. Одни разговоры – правильный приказ командира или неправильный. Потому и немцам фронт открыли!

Яковлев кивнул.

– Вы абсолютно правы! Потому и открыли. Так было в армии сразу после Февраля. Но сейчас в красной армии есть офицеры. Их довольно много. И есть дисциплина. И никаких солдатских комитетов. Иначе, как вы верно заметили, это была бы не армия, а постоянный митинг. Только чины и должности нынче называются иначе.

– А вы офицер? – не отставал Алексей.

– Я? – улыбнулся Яковлев. – Не будет ошибки, если сказать «да».

Алексей критически смерил комиссара взглядом с головы до ног.

– Зачем понадобилось снимать с офицеров погоны? – продолжал допрашивать мальчик.

– Да затем, Алексей Николаевич, что революция вообще всегда очень многое меняет. И армия в России другая. И цели у нее другие. Собственно, у нее теперь всего одна цель – защитить революцию!

– Ну вот, видите! – воскликнул мальчик. – А еще спрашиваете меня – «будете ли править, станете ли царем!..» Некрасиво так шутить… Вам не кажется? Вот теперь мне все стало ясно! Что же это за армия, которая создана для защиты революции, а не Отечества! – с обидой добавил он.

– В настоящий момент у революции и Отечества одна судьба, – сказал комиссар.

Алексей помолчал.

– А скажите все-таки правду, что вы с нами собираетесь сделать?

– Моему начальству кажется, что вы, то есть вся семья ваша, здесь засиделись.

– И что? – шепотом спросил мальчик. – Что будет?

– Подробности потом. Все будете знать: ничего от вас не скрою, – пообещал комиссар. – Спасибо за беседу, Алексей Николаевич! Выздоравливайте.

Он двинулся к выходу. За ним в угрюмом молчании последовал Заславский. Новосильцева задержалась у кровати и шепнула Алексею:

– Выздоравливай поскорее, голубчик. Я тебя отсюда непременно увезу!

– Куда? – тоже шепотом спросил Алексей.

– Туда, где тебе будет лучше, чем здесь.

Алексей схватил ее руку, прижал к своей груди, потом поцеловал. Новосильцева прижала палец к губам: «Тихо!» и заторопилась вслед за Яковлевым.

Комиссар уже взялся за ручку двери, когда его догнал голос подростка:

– Вы не такой, как все, гражданин комиссар! Вы действительно настоящий большевик?

– До сих пор мне казалось – да, – ответил Яковлев.

– Я бы хотел пожать вам руку на прощанье.

– Почту за честь, – улыбнулся комиссар.

Он вернулся, осторожно подержал в своей ладони руку мальчика. Она была легкая, как пушинка, и влажная: пожатия Яковлев почти не почувствовал.

– Вы не комиссар, – сказал Алексей.

– А кто же, по-вашему? – удивился Яковлев.

– Не комиссар… Офицер.

– Я и тот, и другой одновременно, – улыбнулся Яковлев.



В коридоре Николай аккуратно правил коляской, объезжая чемоданы, баулы и сундуки, которым в губернаторском «Доме свободы» так до сих пор и не нашлось подходящего места: все-таки багаж Романовых и свитских занял почти целый железнодорожный состав.

– Итак, господин комиссар, – остановился Николай у двери в свою комнату. – Я прошу и жду пояснений.

– Естественно, вы их получите, Ваше величество. Но не здесь и не сейчас. Может быть, вечером. Или завтра утром, – ответил комиссар Яковлев и повернулся к Заславскому: – Ну что же, Шимон Евшевич, здесь на сегодня все! Мы еще увидимся с вами сегодня или у вас другие планы?

Заславский подозрительно смотрел то на комиссара, то на Романовых.

– Планы? А вы – вы какие имеете планы? Что ты задумал, товарищ Яковлев?

– О моих планах вы прекрасно знаете: собрание отряда охраны. Надеюсь, Авдеев уже все подготовил. Вы будете на собрании?

– А вы тут останетесь? И надолго останетесь? И зачем останетесь? – не отвечая на вопрос, допытывался Заславский.

– В Тобольске?

– Таки да, в Тобольске.

– Зачем же мне здесь оставаться? – возразил Яковлев. – Через недельку, пожалуй, в обратный путь. А сейчас хочу подробнее осмотреть дом. Мне торопиться некуда. Неделя, как минимум, в запасе.

– Не понимаю тебя, товарищ московский комиссар Яковлев! Что ты будешь тут таки посмотреть и хочешь увидеть в свободном доме?

– Не догадываетесь? – спросил Яковлев с подчеркнутой наивностью, из которой слишком явно выпирала издевка.

– Об чем я могу догадываться и обязан?

– Я ведь не просто человек любопытствующий и завистливый. И хочу осмотреть дом не из просто так, а чтобы понять, что вас могло здесь заинтересовать, коль скоро вы сюда две ночи подряд приходили с обысками. Открою вам секрет, который, наверное, известен всем, кроме вас: на вас в ВЧК поступил донос.

– До… Донос? – спросил с изумлением Заславский. – Какой-такой донос? Кому? Что за сумасшедший бред?!

– Во всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с бандитизмом и саботажем. И с контрреволюцией, – с подчеркнутой любезностью сообщил Яковлев.

Заславский онемел.

– Ты… ты врешь тут все и всем! – взвизгнул он.

– Зачем мне это? Ты знаешь? Скажи! Я тоже хочу знать, – попросил Яковлев.

Но Заславский только головой мотал, как лошадь: неожиданный спазм парализовал ему голосовые связки. Наконец выговорил:

– Кто там доносит? Об что?

Яковлев сочувственно развел руками.

– Не имею права говорить! Государственная тайна.

– Не-е-е!.. – выдохнул Заславский. – Не-е-е… Тут такое что-то есть неправильное. Покажи бумагу! – потребовал он.

– Ты думаешь, я такие важные документы ношу с собой? – спросил комиссар Яковлев, переходя на «ты». – Если думаешь так, то ошибаешься.

– Так ты же… так ты за царем приехал. Откуда тут вэчека? – и он беспомощно огляделся и посмотрел на Новосильцеву и матроса Гончарюка.

Новосильцева была спокойна и недвижима, как римская статуя. У матроса Гончарюка был такой вид, словно перед ним был не Заславский, а морской змей, вынырнувший из пучины. А Кобылинский, на лице которого застыло изумление, вообще ничего не понимал.

– Хорошо, так уж и быть, – сказал Яковлев. – Скажу, но исключительно по дружбе и из уважения к тебе. Дай только слово, что промолчишь.

– Даю, – проговорил Заславский. – Десять слов даю.

– Мне достаточно одного, – успокоил его комиссар. – Подойди ближе.

Заславский подступил чуть ли не вплотную.

– Видишь ли, друг мой Шимон… – и Яковлев заколебался. – Нет, пожалуй, нельзя…

– Скажи, Яковлев! Ты ж дал пообещание… пообещал, – не отставал Заславский.

Комиссар еще раз сокрушенно вздохнул, еще помедлил и, наконец, отважился.

– Только учти, Шимон, – предупредил он. – Сам я доносу на тебя не верю. Пока не разберусь, что и как было на самом деле.

– Учту! – заверил Заславский.

– Итак, некие местные товарищи, из числа твоих друзей, доносят, что гражданин Заславский, командир и одновременно комиссар отряда красной гвардии, незаконно произвел несколько обысков у Романовых, причем каждый раз сам был сильно пьян. Перебил посуду, отобрал у женщин все драгоценности, а расписки не дал. Похитил у фрейлины Гендриковой модные панталоны, совсем новые, модные – прямо из Парижа. И еще два лифчика у юнгферы Демидовой; ну, у этой бельишко попроще – от московской фабрики «Трехгорная мануфактура».

По мере того, как Яковлев перечислял пункты доноса, челюсть Заславского опускалась все ниже и физиономия зеленела все больше.

– Вы… – выдавил из себя Заславский. – Ты… Что ты выдумываешь в своей голове, комиссар? Что за бред? – взвизгнул он, брызгая слюной. – Врете вы все! Обман врете! Какие еще панталоны?! У тебя головные мозги есть?

– Со мной все в порядке, – заверил его комиссар. – Я же сказал тебе: не думаю, что ты стащил у фрейлины Гендриковой парижские панталоны.

– А… посмотреть? – спросил Заславский.

– Панталоны?

– Нет, – мотнул головой Заславский. – Документ посмотреть.

– Можно, – неожиданно смягчился Яковлев.

– Тогда дай!

– Дам, – пообещал комиссар, – но после проверки. Через недельку-две. Потерпишь?

На лице Заславского появилась кривая улыбка. Кажется, он стал догадываться. Ничего не сказав, резко повернулся и пошел вниз по лестнице.

Николай и Александра стояли в стороне. Но обрывки странного диалога слышали, обмениваясь растерянными взглядами. И облегченно вздохнули, когда Заславский исчез.

– Разрешите идти, гражданин комиссар? Выяснить относительно собрания, – невозмутимо подал голос Кобылинский.

– Сделайте одолжение, Евгений Степанович, – сказал Яковлев. – Выясните.

Однако Кобылинский не уходил, вопросительно глядя на Николая. И лишь когда тот ему кивнул, полковник козырнул Николаю, потом Яковлеву и зашагал вслед за Заславским. Матрос Гончарюк перевел дух, вытер слезы, поправил усы и поспешил вслед за полковником.

Новосильцевой было не до смеха. Она была мрачна, как грозовая туча.

– Что за хулиганство? – возмущенным шепотом спросила она. – Зачем вы устроили балаган? Заславский все поймет уже через несколько минут. Теперь его никакие тормоза не удержат!

Но комиссар Яковлев был доволен. Он потер подбородок, который после бритья горел и слегка зудел.

– Сударыня, – спросил он. – Вам приходилось когда-нибудь читать или слышать, что такое гальваническая терапия? Иными словами, лечение электрошоком.

– Да, но какое это имеет?..

– Самое непосредственное, – сказал он. – Лучшего момента вывести Заславского из себя и вывернуть его наизнанку, я не нашел бы. Теперь он будет сгорать не только от служебного рвения. Но и от злобы. А значит, делать ошибки. Так что мы сейчас получили определенное преимущество.

И он повернулся к Николаю.

– А теперь, Николай Александрович, нам необходимо где-нибудь уединиться.

– Вечером?

– Нет, в сей же час, – ответил Яковлев. – Где есть место, чтобы мы могли бы поговорить без свидетелей?

– Да, прошу сюда!

И он открыл дверь в соседнюю комнату.

– Здесь еще одно мое прибежище. Правда, оно больше на кладовую похоже… Но это и в самом деле есть кладовая… моих невысказанных мыслей! – с легким смешком добавил Николай.

Комната была небольшой, тесной, с одним письменным столом у голландской печки. Вся она была уставлена почти до потолка сундуками, чемоданами, баулами, багажными плетеными корзинами.

Сесть Николай не предложил, да здесь и был всего один стул, на спинке висела длиннополая солдатская шинель. Ее Николай стал носить почти постоянно и снимал только в комнате, потому что солдатский комитет постановил снять со всех офицеров погоны. Подчиниться требованию Николай не захотел. Штатскую одежду он не любил, с четырнадцатого года вообще перестал ее носить, да здесь у него ничего из цивильного и не было. Поначалу Николай выходил на публику в черкеске – к ней по форме погоны не полагались. Потом просто набрасывал на плечи гимнастерки шинель.

Он перекатил через порог коляску с женой и плотно прикрыл дверь.

– Ваше величество, – заговорил комиссар. – Прошу вас выслушать меня с максимальным вниманием…

– Я готов, – сказал Николай.

– У меня поручение правительства доставить вас и вашу семью в Москву.

– Ах! – воскликнула Александра, схватившись за сердце и озираясь по сторонам. – It's impossible! Это нефозмошно!..

– Уверяю вас, это именно так, как я сказал, – произнес Яковлев.

– Но зачем, зачем? – молитвенно сложив руки, спрашивала она, и в ее речи снова зазвучал сильный немецкий акцент. – Чьто ви от нас еще хотить… пожелаль? Ви будете делать цирковой программ? Возить нас в клетках? А ми будем зверь? Тиггер или лёве? Или обесьян? А дети – обесьянки?

Комиссар отрицательно покачал головой.

– Ваше величество! Уверяю вас, вы ошибаетесь, – твердо возразил он. – Ничего, что могло бы оказаться непочтительным или неуважительным по отношению к вам, нет в моих намерениях и быть не может!

– О, господин комиссар! – покачала головой Александра. – Кто сейчас и что понимает? Все так стало глюпо и неумно!

Николай растерянно молчал, левое веко его мелко дергалось, запульсировали вздувшиеся на лбу сосуды.

– Но тогда… зачем? Нам дадут уехать?.. Неушли?.. Это правда? – с тихой надеждой спросила Александра.

– К величайшему моему сожалению, больше ничего я вам сказать не могу. Все остальное вы узнаете сами уже в Москве. Но там, куда я вас приглашаю, вам будет лучше, чем здесь – поверьте! – ответил Яковлев.

Александра часто и глубоко задышала. Николай держал ее руку и нежно поглаживал. Вдруг он оставил руку жены и решительно заявил:

– Нет, Василий Васильевич! Прошу меня простить, но я никуда не поеду. И делайте, что хотите. К сожалению, я уже никому не могу верить. В том числе и вам. Уж не взыщите! Нет. Мы остаемся здесь.

Яковлев неодобрительно покачал головой и произнес – веско и не скрывая сожаления:

– Ваше величество! Прошу вас этого не делать. Вы должны меня понять: я любой ценой обязан выполнить приказ правительства. Меня никто не может от него освободить – ни человек, ни обстоятельства. Поэтому я не имею права вернуться в Москву без вас. И по долгу моей службы…

– Меня совершенно не интересует ваша политическая карьера! – неожиданно отрезал Николай. – И поэтому я отказываюсь принимать участие в ваших личных или служебных заботах.

Он дрожащими руками достал портсигар, открыл, взял папиросу и попытался прикурить, но шведская спичка плясала у него в руках и папироса не загоралась. Он взял другую и сломал ее. Взял еще одну и снова сломал.

– Позвольте мне, – сказал Яковлев и протянул зажигалку, сделанную из медной гильзы винтовочного патрона.

Щелкнуло колесико, запахло бензином. Комиссар поднес желтоватый лепесток пламени к папиросе.

– Ах, оставьте, прошу вас! – Николай вытащил из коробки четвертую спичку, но сломал и эту.

Яковлев снова щелкнул зажигалкой.

– Прошу.

Николай поколебался, но когда огонек начал таять, передумал и прикурил.

– Итак, – продолжил Яковлев, – по долгу моей службы я не могу сейчас уйти и уехать обратно в Москву. И если вы не хотите ехать и не поедете, у меня останется только два выхода. Первый – отказаться от выполнения возложенного на меня поручения. Но это, как я уже сказал, невозможно. Второй: применить силу. Я не хочу применять силу. И я не буду применять силу – это я вам обещаю!

– Вот и славно, – обрадовался Николай. – Поезжайте, голубчик, обратно в Москву. А мы останемся здесь.

– И что же дальше? – спросил Яковлев, вглядываясь в лицо Николая. «Сколько же ему? Кажется, пятьдесят. Да, в этом году как раз пятьдесят», – подумал комиссар.

– Дальше – как Бог даст! – заявил Николай. – Ничего не происходит помимо Его воли.

– Уж не думаете ли вы, Николай Александрович, что в таком случае меня послал к вам дьявол? – усмехнулся Яковлев.

Вопрос застал Николая врасплох. И он никак не мог найти на него ответ. Наконец слегка растеряно произнес:

– Нет-нет. Я так не думаю. Ни в коем случае…

– В таком случае я призываю вас трезво посмотреть на вещи. Если откажусь выполнить приказ моего начальства и уеду, то вместо меня пришлют другого человека, менее гуманного. Вполне допускаю что дело могут поручить кому-нибудь вроде пьяницы Авдеева или красногвардейца… Заславского. Скорее всего, именно им и поручат. Но в таком случае появятся серьезные основания опасаться за вас, вашу жизнь и жизнь вашей семьи. Поверьте, это не просто слова. Я знаю, о чем говорю. Со мной же вы можете быть спокойны. Я отвечаю за вашу неприкосновенность и безопасность головой.

Николай и Александра переглянулись.

– Я намереваюсь вывезти всю вашу семью, – продолжил Яковлев.

– Нет, – возразил Николай, но уже не так решительно. – Сын мой Алексей нынче не в состоянии выдержать дорогу.

– Увы, похоже, вы правы… – согласился Яковлев. – Придется ехать без него. Алексей Николаевич и остальные члены вашего семейства выедут вслед за вами, как только он поправится. Но вам ехать надо, во что бы то ни стало. И немедленно! Добавлю еще: находясь рядом с сыном сейчас, вы, сами того не желая, усиливаете опасность для его жизни.

Николай и Александра испуганно замолчали.

– Вы можете взять с собой кого-либо из близких – кого пожелаете, – добавил Яковлев.

Николай опять не отвечал. Наконец, вздохнул и спросил:

– Когда же?

– Нынче же утром. До рассвета, – тихо ответил комиссар. – У вас на сборы около восьми часов.

– Однако позвольте, господин Яковлев, – удивился Николай. – Ведь вы только что сказали, что покинете Тобольск не ранее, чем через две недели! Мне послышалось?

– Необходимая предосторожность, – пояснил комиссар. – Постарайтесь упаковаться как можно незаметнее. Предупредите своих людей, пусть будут предельно осторожны. Я навещу вас ближе к вечеру.

Он открыл дверь, пропустил вперед Новосильцеву и вышел.

– Вы будете на собрании? – спросил ее Яковлев, увидев, что к ним приближаются Жильяр и Гендрикова.

– Разумеется, нет – такая скука! – заявила Новосильцева. – У меня масса своих дел. За месяц не переделать.

Когда Яковлев спускался по лестнице, навстречу ему поднимался Гончарюк.

– Заславский только что ушел из города, – сообщил матрос. – Вместе со своей бандой. С ним Авдеев со своим сбродом. Бусяцкий еще здесь. Но тоже готовится к выходу, только завтра. Сведения верные – от знакомого матроса с крейсера «Ослябя».

Яковлев отметил, что пики усов матроса устремлены к зениту.

– Ну, что же, все пока идет, как задумано, – заметил Яковлев. – Что скажете?

– Дело ясное, товарищ комиссар, – заявил Гончарюк. – Будет засада. И крепкая драка.

– Глафира Васильевна считает, что Заславского уже ничто не остановит, – заметил Яковлев. – Но откуда он узнал, что мы выступаем сегодня? Ведь точный срок знают только трое – вы, Новосильцева и я. Кто мог?

– Я так думаю, Василий Васильевич, – предположил Гончарюк, – что сейчас это совсем не важно. Он мог просто-напросто догадаться. Или, независимо от всего, решил выдвинуться на позицию заранее. Чтоб уж наверняка нас не пропустить.

– Жаль. Не хочется стрелять в своих, – проговорил Яковлев. – Братоубийство – дело страшное.

– Какие они нам братья, осмелюсь доложить, товарищ комиссар! – возразил Гончарюк. – У Заславского, кроме Неволина, да еще двух-трех фронтовых солдат, ни одной нормальной рожи-то нет.

– Наверное, – усмехнулся комиссар, – Авдеев и Заславский подбирали в отряд родственные души. Вы лучше скажите мне вот что: вы боевой матрос, две войны прошли. Вам приходилось непосредственно, лично стрелять в живого человека? И убивать?

– Это как сказать… – задумался Гончарюк. – Лично – вот так, руками – нет, не приходилось. Я ведь комендор, в японскую сначала служил на крейсере «Орел» – на флагмане. Под командой господина адмирала Зиновия Рожественского, который хотел «Орел» японцам в плен сдать, но команда с офицерами взбунтовалась и мы посадили крейсер на рифы… Тогда, в Цусимском проливе, я из орудия своего не одну сотню япошек разнес на куски. И в эту войну тоже не мало германцев в Ирбенском проливе покрошил. Но чтобы самому, руками убивать – нет. Такой необходимости не возникало.

– Вот, – подчеркнул Яковлев. – Необходимости не было. Постараемся же всячески ее избежать.

– Ну, это уж как, Василий Васильевич, насчет необходимости! – неодобрительно возразил матрос. – Я так думаю: если на тебя направляют винтарь, то надо стрелять на пару секунд раньше.

– Вы меня неправильно поняли, – сказал Яковлев. – Надеяться на снисхождение или великодушие врага может только дурак. Даже если враг и в самом деле великодушен и снисходителен. Но ведь у Авдеева и Заславского в отряде – не немцы и не татаро-монголы!

– Так оно так, товарищ комиссар, – сказал матрос. – Не немцы и не татары, а хуже в сто раз! Именно потому хуже, что свои. Оттого-то и ненависть сильнее в тысячу раз. Если вы с мужиком из дальней деревни поссоритесь, то помиритесь быстро. А ежели со своим, с родственником поругаетесь – тут вражда надолго.

– Вот именно, – сказал Яковлев. – Все! Выступаем в три часа утра.

– Всех Романовых берем? – спросил Гончарюк.

– Нет, – отвечал комиссар. – Только царя. Может, царица тоже поедет.

– И все?

– Скажет вечером.



Волокуши не понадобились. Сгодились местные сибирские тарантасы – корзины на колесах, отвратительно жесткие, превращающие даже небольшое путешествие в пытку. Николай и Яковлев находились вместе в одном тарантасе, в другом, поменьше, лежала Александра и с ней – Мария. Еще в четырех – слуги и багаж.

Ночь была совершенно безветренная, стоял небольшой морозец. Возки стремительно неслись по тонкой наледи. На крутых поворотах, опасно наклонялись и внезапно тормозили, едва не опрокидываясь, когда попадали на черные острова оттаявшей земли.

Александра при каждом торможении и толчке испытывала невыносимую боль. Сначала она позволяла себе слегка постанывать – так боль казалась меньшей. Потом уже и на стоны у нее не стало сил. Она впала в оцепенение, судорожно сжала челюсти и тупо, окоченело, глядела прямо перед собой. Она уже ничего не замечала вокруг и не отвечала на вопросы и разговоры дочери. А если и отвечала, то невпопад. Мария пыталась поначалу разговорами отвлекать мать от дорожных мучений, но потом и сама обессилела.

Но все это будет завтра.



Сегодня же комиссар Яковлев, появившись на собрании солдат охраны, неожиданно зычным голосом скомандовал построение. Солдатские рефлексы сразу отозвались на властный командирский тон. Отряд быстро и весело построился во фронт и замер по стойке «смирно». Яковлев прошел вдоль строя, пожимая каждому руку.

Вернувшись на свое место, рядом с полковником Кобылинским, он сказал:

– Можете дать команду «вольно», гражданин полковник!

Кобылинский скомандовал, напряжение строя исчезло, солдаты ждали, изучая Яковлева.

– Мои полномочия, товарищи, и моя главная задача, надеюсь, вам известны, – заявил комиссар. – Их сообщил вам председатель вашего комитета товарищ Матвеев. Надеюсь, он точно передал вам сведения. Однако я повторю еще раз. Итак, моя главная задача в настоящий момент – выдать вам жалование, которое вы не получали с сентября прошлого года.

– Можно вопрос? – неожиданно послышался из строя голос Матвеева.

Комиссар неодобрительно посмотрел на него.

– В другое время и при других обстоятельствах, товарищ сопредседатель солдатского комитета, – сказал комиссар, – я применил бы к вам дисциплинарные меры. Имейте в виду! Так что у вас?

– Вот говорят, товарищ комиссар, что вы за Романовыми прискакали сюда аж из самой Москвы. Так это или пустое болтают? – спросил Матвеев.

– Повторяю специально для непонятливых! – сухо произнес Яковлев: – Главная цель моей миссии – разобраться с вашим жалованьем. Вторая моя цель – решить вопрос о будущем вашего отряда и вашей службы. Что же до Романовых, – да, есть у меня к ним кое-какие вопросы, но не это главное.

Солдаты переглянулись.

– Особенность вашего пребывания здесь, – продолжил комиссар, – заключается в следующем. Вы служите здесь в качестве осколка старой армии. Той армии уже нет. Поэтому я предлагаю вам всем и каждому в отдельности самостоятельно решить свою дальнейшую судьбу. Кто хочет продолжить службу – тот здесь останется. Но он должен понять: это будет служба уже в красной армии. Кто не желает дальше служить – пожалуйте на все четыре стороны. Каждый из вас свободен в своем выборе. Второе…

– Ближе к делу! Насчет довольствия! – крикнул солдат на левом фланге.

Яковлев помрачнел, замолчал. Долго держал паузу и ответил подчеркнуто холодно:

– Полагаю, что товарищ, который позволяет себе разговоры в строю, наверняка не собирается служить дальше. Я всем дам возможность задавать вопросы, но позже… Так вот, насчет вашего жалования и довольствия. Думаю, вы со мной согласитесь, что совнарком не обязан отвечать по долгам Временного правительства. Ведь не советская власть вам задолжала. Тем не менее, она решила, что каждому из вас надо выплатить сполна. И это будет сделано уже через час. Все получат содержание по спискам. Особо отмечаю: советское правительство распорядилось рассчитать вам заработок не из пятидесяти копеек в месяц, которые вам назначило Временное правительство, и того не заплатило. А из пяти рублей. У меня все. Вопросы?

Вопросов не было – весело переговаривались. Матвеев и Дзеньковский закрыли собрание.

К комиссару подошли трое солдат.

– Дозвольте продолжить службу у вас, конвоировать бывшего царя в Москву.

Яковлев удивился.

– Отчего же вы все-таки решили, что я приехал забрать царя в Москву? – спросил он.

– Дак про то все знают. Даже бабы на рынке.

– Понятно. Сейчас я не готов дать вам ответ. Подойдите к вечеру, часов этак в одиннадцать-двенадцать.

Выдав деньги, Яковлев отправился в комендатуру, где был единственный в Тобольске аппарат Юза.

Телеграфист, словно настоящий пианист, легко пробежался пальцами по рояльным клавишам аппарата и набрал текст[92]: «Москва, Свердлову. Здесь комиссар Яковлев. Кто у аппарата?»

Через полминуты аппарат звякнул и отпечатал ленту с ответом: «Товарищ Свердлов в настоящий момент на заседании совнаркома». Комиссар поколебался и сказал телеграфисту:

– Передавайте: «Здесь у аппарата комиссар Яковлев. Передайте срочно лично Свердлову от моего имени следующее. Мой сын опасно болен. Кроме того, распутица мешает мне взять весь багаж. Хочу взять главную часть багажа, а остальную пароходом. Вы меня понимаете? Если понимаете, то отвечайте, правильно ли я поступаю, если, не дожидаясь хорошей дороги пущусь в путь только с одной частью вашего багажа. Дайте распоряжение комиссару почт и телеграфов, чтобы мне разрешили говорить по аппарату везде, где мне понадобится без ограничений, а то приходится брать революционным путем. Пусть нарком Невский даст телеграмму на станцию Тюмень, чтобы мой поезд немедленно пропускали, не задерживали, экстренным, без стоянок и дали в состав вагоны первого или второго класса. Яковлев».

Аппарат снова звякнул, текст, преображенный в электроимпульсы, помчался со скоростью 300 000 километров в секунду по тонким медным проводам, через добрую половину планеты и через одну десятую секунды отпечатался на ленте такого же Юза в Кремле. Но прошло не меньше четверти часа, когда в Тобольск примчался ответный букет электроимпульсов, приводя в движение рычажки с напаянными на них буквами, которые резво застучали по бумажной ленте.

Едва лента остановилась, Яковлев схватил ее, оторвал текст и прочел: «Здесь секретарь Теодорович по поручению Свердлова. Хорошо, везите пока только одну главную часть. Предвиделось вами и товарищем Свердловым еще и раньше. Он вполне одобряет ваше намерение. Вывозите. Комиссару Невскому дадим соответствующее распоряжение. Что еще скажете?»

«Яковлев – Теодоровичу. Вас понял. Через два дня выезжаю. Раньше, скорее всего, не получится. Но приказ Невскому дайте немедленно. Все. Яковлев».

Вечером Яковлев пил чай с сибирскими бубликами в гостиничном буфете вместе с Новосильцевой, Гузаковым, Зенцовым и Чудиновым. Гончарюка не было – он занимался транспортом.

Все думали о предстоящем через два часа отъезде – каждый свое, и разговор не получался. Зенцов попытался рассказать какую-то смешную историю из жизни местного монашества, но его слушали невнимательно, а на самом интересном месте Зенцова прервал появившийся матрос Гончарюк. Усевшись за стол, он впал в состояние крайней задумчивости и не заметил, как за несколько секунд съел все бублики, горой лежавшие на столе, и выпил шесть стаканов чая по-флотски, который сам же себе и заварил, – очень крепкого и очень сладкого, чем вызвал восторг Зенцова:

– Вот это скорость! – восхитился он. – Все моряки так быстро едят?

– Все! Без исключения! – заявил Гончарюк. – На флоте есть золотое правило: «Не поесть всегда успеешь!»

Он вытащил белоснежный платок и нежно вытер свои усы.

Кончики их многозначительно торчали вверх.

– Получены самые последние и надежные сведения, – заговорил матрос. – Все подтверждается: отряд Заславского разделился на две части. Один под командой самого Заславского будет нас караулить на подходе к Тюмени. Другой отряд – командует Бусяцкий – должен зайти нам в тыл и, держась за линией горизонта, чтобы не вызвать наших подозрений, будет идти за нами до места встречи. Там они решили взять нас в клещи и расстрелять. Приказ Заславского: пленных не брать, ликвидировать всех. Никто из нас не должен остаться живым.

Все смотрели на Яковлева. Но он молчал и что-то обдумывал, не обращая внимания на остальных. Чудинов первым не выдержал.

– Но почему же ты, Константин, – воскликнул Чудинов, – сразу не арестовал Заславского? Ты ведь уже все знал! Да и Бусяцкого надо было сразу отправить к Духонину[93]. В первую же минуту!

– Почему сразу не ликвидировали Заславского и Бусяцкого? – переспросил Яковлев. – Ты об этом, друг мой Серафим? На тот момент было невозможно. У нас не было точной информации. Вернее, была, но еще непроверенная.

– Костя! – возмутился Чудинов. – Ты что – графа Льва Толстого, Николаевича, начитался? Когда еще проверять? После того, как он всех нас нафарширует свинчаткой?

– А как иначе? – поинтересовался Яковлев.

– Сделать то же самое, но первым. А потом и проверять, поскольку в только в таком случае ты можешь остаться жив! – отрезал Чудинов.

Яковлев неодобрительно покачал головой.

– Ты это всерьез, Серафим? Не радуешь ты меня, не радуешь… Сначала расстрелять, а потом у мертвеца спросить, не собирался ли он нас немножко пиф-паф? Я не уверен, что он тебе ответит.

– Костя! – сказал Чудинов. – Я тебя не узнаю. Тебя, верно, подменили. Ты разве забыл – это революция! Это война. И приходится стрелять первым – и в этот момент не важно, ошибаешься ты или нет. Потому что есть вещи более важные. Жизнь Заславского – пустяк по сравнению с тем, из-за чего ты сюда явился. Даже если бы он оказался не врагом, рисковать все равно нельзя.

Неожиданно подал реплику Гузаков.

– Константин, тут сомневаться нечего. Серафим прав на все сто. Подумай сам: если сведения верны, то Заславский предатель и заслуживает пули немедленно. Но ежели сведения не верны и он задумал всего лишь провокацию, все равно Заславский предатель и заслуживает свои девять грамм в башку. Потому что он провоцировал нас на столкновение, чтобы мы, а не он, пролили первую кровь. Численный перевес все равно у него. И тогда руки у него будут полностью развязаны. Никто не сможет его упрекнуть или обвинить в чем-либо. Победителей не судили, не судят и судить никогда не будут. И разве мы не имеем права защищаться?

Яковлев рассмеялся.

– Превосходно! Замечательно! – воскликнул он. – Глафира Васильевна, – обратился он к Новосильцевой. – Посмотрите внимательно на этого человека, – он указал на Гузакова. – Перед вами калиф Омар. Только свой, сибирский. Еще будете гордиться таким знакомством.

– Ты чего? – обиделся Гузаков. – Какой еще омар?

– Омар, – подал голос Гончарюк, – есть морской рак. Большой. Европейский весит до двадцати фунтов, американский – до тридцати и норвежский – так, мелочь: два фунта.

Яковлев расхохотался.

– Нет, я о другом Омаре. Тот – арабский правитель, жил полторы тысячи лет назад, большой друг пророка Магомета. Воевал почти беспрерывно сорок лет, разорил множество стран на Ближнем Востоке, в Малой Азии и в Северной Африке. Оставлял после себя курганы из черепов и выжженную землю. В общем, такой же мерзавец, как Александр Македонский или Наполеон Бонапарт. И при этом мастер казуистики, как и ты. Когда он захватил Александрию и наполовину сжег ее, к нему пришла делегация ученых, умоляя пощадить хотя бы знаменитую Александрийскую библиотеку – самое большое и ценное книгохранилище мира. И что он ответил? «Если ваши книги противоречат Корану, их надо сжечь. Если не противоречат, все равно надо сжечь, потому что в Коране все сказано!» Так вот, брат.

– Ну, уж слишком далеко ты заехал, Костя! – не согласился Гузаков. – Тоже сравнил!..

– В самом деле, дядя Константин, – подал голос молодой Зенцов, молчавший весь вечер, потому что не мог оторвать взгляд от Новосильцевой и думал, что этого никто не замечает. – Хоть так, хоть этак, но Заславский решил нам помешать. Он ведь не рассчитывает на то, что мы подчинимся или сдадимся ему без боя? Конечно, нет! А вы как думаете, Глафира Васильевна? – слегка покраснев, обратился он к Новосильцевой.

– Почти так же, как и вы, – ободряюще улыбнулась она Зенцову, и он от удовольствия покраснел еще больше.

– Глафира Васильевна считает, – сказал Яковлев, – что в нашей игре имеется еще один участник – сильный и полностью уверенный в себе. Скорее всего, из Кремля. У него другие цели. Она полагает, что конечном этапе операции нас за ненадобностью бросят в печку – как использованную ветошь. Других вариантов не будет.

– Вот видишь! – упрекнул его Чудинов. – Глафира Васильевна понимает, а ты – нет.

– Фактов нет, кроме тех, о которых мы все знаем. Но их недостаточно для моего вывода, – ответил он.

– Уход Заславского – самый важный факт, – заявила Новосильцева. – Но льщу себя надеждой, что о нас наши враги потом будут говорить как о павших героях. Или изменниках, которые убиты при сопротивлении, понеся таким заслуженную кару от отряда рабоче-крестьянской красной гвардии под командованием верного большевика товарища Заславского, который вовремя распознал врага… Царь и его сопровождающие погибли от случайных выстрелов. Тут уж никто не будет виноват – на войне, как на войне.

– Думаешь, этого не может быть? – спросил Чудинов. – Как вы считаете, товарищ комиссар?

Яковлев размышлял еще некоторое время.

– На сегодня хватит, – произнес он. – Конечно, так или иначе, этот мерзавец нам не оставляет другого выхода. Он хочет крови – он ею захлебнется!

– Ну вот! – удовлетворенно сказал Чудинов. – Узнаю бесстрашного боевика Костю Мячина!

– Выступаем ровно через два часа тридцать минут, – приказал Яковлев. – Порядок движения: в авангарде – пятьдесят человек под командой Зенцова и четыре ручных пулемета системы Томпсон. Два разъезда обеспечивают разведку на глубину пять километров в обоих направлениях. В центре поезда – тоже пятьдесят верховых, два томпсона. Старший – Чудинов. Николай Романов – непосредственно под моей охраной и контролем. Замыкает колонну отряд Гузакова. Ему придаются две тачанки с максимами и два томпсона. Тыл для нас наиболее угрожаем. Все! Вопросы? Нет? Каждый за свое дело!

Когда все поднялись из-за стола, он обратился к Новосильцевой:

– Вас, Глафира Васильевна, прошу еще раз пройти к Романовым. Посмотрите, что там и как.

Новосильцева бросила взгляд на матроса Гончарюка.

– Павел Митрофанович, у вас, наверное, свои неотложные дела?

Матрос широко улыбнулся. Пики его усов слегка отклонились в стороны.

– Самое неотложное дело, – заявил он, – проводить вас, Глафира Васильевна. Если позволите, – вполне аристократически шаркнул он тяжеленным «гадом».

– Конечно, позволю! – заверила она. – И даже потребую! Куда же я без вас!..

– Это мы с огромным удовольствием! Прошу! – и матрос Гончарюк галантно пропустил даму вперед.

До губернаторского дома было всего около ста шагов. Но темень стояла кромешная. Ни один фонарь не светил. И лишь благодаря тому, что снег еще не сошел, а где-то за домами поднималась луна, дорога была немного видна.

Подойдя к дому, они обнаружили, что охраны у входа нет. Гончарюк забеспокоился. Деликатно, но решительно отстранил Новосильцеву и вошел первым. В вестибюле, у стены на диване мирно храпел солдат из отряда Кобылинского. Винтовка лежала рядом на полу.

– Вот охрана – тудыть его в остров Маврикий и озеро Титикака! – возмутился Гончарюк. – И пьян небось! Откуда они только водку берут?

Он потянул носом воздух.

– Так и есть. Снова брага! И до чего же вонючая… Из чего они ее делают?

– Из картошки, – сказала Новосильцева.

Гончарюк поднял с пола винтовку, щелкнул затвором. Патронов в магазине не было.

– Видите, даже патроны с собой не берут. Это чтобы лишнюю тяжесть не таскать, мизерабли с острова святого Лаврентия! – возмутился матрос. – Эй, – растолкал он солдата. – Подъем! В ружье! Романовы сбежали!

Тот открыл глаза, осоловело разглядывал матроса, потом проговорил, едва ворочая языком.

– А и хрен с ними! Я уже не на службе!.. Воюйте без меня… – и повернулся на другой бок.

Сказав Новосильцевой оставаться здесь, матрос поднялся наверх. Вернувшись через десять минут, сообщил:

– Все в порядке! Посторонних нет. Укладываются, собираются… Бабы ревут! Но – тихо ревут, по-дворянски. Теперь я останусь здесь, а вы, Глафира Васильевна, идите, посмотрите там своим женским взглядом, – предложил он.

Поднявшись на второй этаж и подойдя к зале, Новосильцева негромко постучала. Никто не ответил. Она отворила дверь.

На диване сидела Александра в клетчатом сером дорожном костюме. Глаза и нос ее покраснели и распухли. К ней с двух сторон прильнули Ольга и Татьяна, держа в руках большие мокрые носовые платки. Николай нервно расхаживал у большого окна, выходящего во двор. Увидев Новосильцеву, резко остановился и выжидательно уставился на нее. Мария деловито упаковывала свой брезентовый саквояж и только мельком глянула на Новосильцеву. Анастасия сидела за огромным губернаторским письменным столом и что-то писала, макая металлическое перо в склянку с густой синькой для белья. У окна в кресле-коляске матери устроился бледно-желтый Алексей. Он встретил Новосильцеву грустной улыбкой.

Николай порывисто шагнул к ней и взял ее за обе руки.

– Скажите, милая, прошу вас… не имею чести знать имя и отчество ваши… – заговорил он.

– Глафира Васильевна, – подсказала она.

– Глафира Васильевна… Я вижу в вашем лице добро, сочувствие или, по крайней мере, понимание… – сбивчиво говорил Николай. – Не такая, как те большевики, которых я до вас видел… И ваш Яковлев тоже – человек интеллигентный и воспитанный. Прошу вас… – и он постарался заглянуть ей в глаза. – Куда меня везут? Определенно в Москву? Или…на самом деле куда-нибудь еще – откуда уже не возвращаются?..

– Мы действительно направляемся в Москву, – спокойно и твердо заверила его Новосильцева. – По крайней мере, такие намерения остаются и до нынешней секунды. В планах комиссара Яковлева пока ничего не изменилось. Так что нет оснований для тревоги или волнений.

Николай несколько секунд молчал, не отрывая от нее взгляда, осознавая смысл ее слов. Потом вдруг заговорил дрожащим, срывающимся голосом:

– «По крайней мере»! «До нынешней секунды!» Значит, и вы не все знаете!.. Или знаете, но умалчиваете! – он зашагал вдоль окна вперед и назад и снова резко остановился. Подошел к ней почти вплотную и спросил громким шепотом: – А причину? Причину вы знаете? Зачем я им понадобился? – и громче: – Гильотина уже готова? Где? На Лобном месте – где же еще!

– Mon сhere, mon pere[94]! – от стола подала голос Анастасия. – Сколько раз вы нас учили: не следует читать на ночь французские романы! От них бывает несварение мозгов.

– Я не читаю французские романы! – рассерженно воскликнул Николай. – Тем более на ночь. И никогда не делаю дурацких замечаний людям, старшим по возрасту.

– Mister Romanoff не читает романов? – удивилась Анастасия. – Тем хуже! Без них жизнь вообще не интересная.

Он ничего не ответил на реплику дочери и опять умоляющим взглядом уставился на Новосильцеву.

– Скажите, как есть, Глафира Васильевна! – попросил он. – Я давно готов к самому худшему, и вы ничем меня не испугаете! И детей – тоже. Мы давно ко всему приготовились. И все мы знаем – чудес по время революционных потрясений не бывает… Но скажите правду – вы очень меня и всех нас обяжете!

– Люпой неизвестность хуже, чем люпой sсhrekliche Wahrheit[95]! – проговорила Александра. – Пожалейте нас, пожалейте детей и скажите.

Новосильцева отрицательно покачала головой.

– Я так же, как и вы, – убежденно произнесла она, – надеюсь на лучшее. И сделаю все, чтобы наши надежды оправдались.

Николай отвернулся к окну и замолчал, глядя в черноту ночи. Потом вытащил носовой платок и аккуратно высморкался.

– Вы возрождаете нас к жизни, – проникновенно сказал он. – Я полностью вам доверяю.

Он неожиданно вспомнил, как всего полгода назад тоже самое он говорил Керенскому: «Александр Федорович! Я вам доверяю – и только вам!»



Новосильцева подошла к Алексею.

– Как себя чувствуете, молодой человек?


– Намного лучше, чем утром, – ответил он и едва улыбнулся синюшными потрескавшимися губами. – Это из-за вас, – смело добавил Алексей и пристально посмотрел на нее. – Подойдите, пожалуйста, ближе, – попросил он.

И когда Новосильцева приблизилась и взяла его за тонкую прозрачную руку, он шепотом сказал:

– Вчера ночью мне приснился ангел. Он стоял так же близко от меня, как сейчас вы. Я его очень хорошо разглядел и запомнил его лицо. Он поцеловал меня и сказал: «Потерпи немного». Это были вы.

Новосильцева погладила мальчика по голове. Мягкие волосы его оказались на удивление густыми.

– А разве ангелы целуются? – улыбнувшись, спросила она.

– Про других не знаю, – ответил Алексей. – А про вас теперь знаю.

Она не успела ответить. С грохотом разбилось стекло в окне, у которого стоял Николай. Ахнула Анастасия, вскрикнули Александра и Татьяна. В метре от Николая на мелкие стеклянные осколки упала граната и завертелась волчком. Николай ошеломленно застыл на месте, челюсть его отвисла, пегая борода задрожала. Новосильцева стремительно схватила гранату и швырнула ее обратно в черноту окна. Граната взорвалась, не долетев до земли, и вслед за взрывом раздался чей-то крик и удаляющийся гулкий топот шагов по дощатому тротуару.



19. РОМАНОВЫ. ИЗ ТОБОЛЬСКА В ТЮМЕНЬ



А. А. Вырубовой

Тобольск 13 марта 1918 г.



… Все время тебя вспоминали, Аннушка. Читаю газеты и телеграммы и ничего не понимаю. Мир, а немцы все продолжают идти вглубь страны – себе же на гибель. Но можно ли так жестоко поступать? Боже мой! Как тяжело!.. Когда все это кончится? Когда Богу угодно. Потерпи, родная страна, и получишь венец славы. Награда за все страданья. Бывает, чувствую близость Бога, непонятная тишина и свет сияет в душе. Солнышко светит и греет и обещает весну. Вот и весна придет и порадует и высушит слезы и кровь, пролитую струями над бедной Родиной. Боже, как я свою Родину люблю со всеми ее недостатками! Ближе и дороже она мне, чем многое, т ежедневно славлю Творца, что нас оставил здесь и не отослал дальше (за границу). Верь народу, душка, он силен и молод, как воск в руках. Плохие руки схватили – и тьма и анархия царствует; но грядет Царь славы и спасет, подкрепит, умудрит сокрушенный обманутый народ!



А[96].



Александра с тоской чувствовала, что силы ее неудержимо тают. Свет в глазах все чаще застилали наплывающие черные волны, которые сменялись полубредовой явью. Время от времени выходя из обморока, она внимательно рассматривала лицо дочери, сидящей в соседнем тарантасе, и не сразу узнавала ее. Так же, словно в первый раз в жизни, она изучала всадников, скачущих по обеим сторонам тарантаса, разглядывала голые деревья, густой стеной уходящие вдоль дороги назад. Смотрела на небо – оно было радостно-синим, по-весеннему прозрачным и нежным, таким же, как старая, но удивительно яркая финифть на ее любимой медной иконке с Серафимом Саровским. И шептала: «Ja, es ist doch der Himmel wirklich. Ich erfuhr Ihn…»[97] Иконкой этой она дорожила не меньше, чем образком старца Григория: батюшка Серафим подарил ей сына, наследника российского престола… последнего наследника.

Она еще до замужества знала тайну династии Виндзоров: кровь династии отравлена гемофилией. Словно неведомые силы избрали женщин Виндзорского дома оружием уничтожения старых европейских монархий.

Однако вместе с отчаянием она лелеяла такую же сильную надежду и веру в то, что Господь пронесет или хотя бы смягчит смертельное испытание, о чем она и молила Его неустанно все последние пятнадцать лет.

Чуда не произошло. У Господа оказались другие планы относительно Романовых.

При этой ее мысли небо голубое, по-родному, снова неожиданно покрылось черной волной, и Александра всего лишь успела подумать: «Мрак… морок» и так же успела осознать и успокоиться за секунду до полного мрака – это не душа ее уносится в Рай, а она сама просто опять тонет в обмороке, словно в омуте.

Когда проезжали, вернее, проскакивали деревню Дубровную, Александра очнулась и неожиданно увидела прижавшегося к стенке деревенской избы высокого человека в черном полушубке и в сибирской шапке-малахае. И сразу узнала в нем штабс-ротмистра Седова.

Александра решила, что штабс-ротмистр ей привиделся – она почти не различала разницы между явью и полуобморочными галлюцинациями. Но на всякий случай издалека перекрестила его.



Это действительно был штабс-ротмистр Ея Императорского Величества Крымского полка Седов. Он пробирался из Петрограда в Тобольск полтора месяца и вез письма и деньги от Вырубовой и надежду на спасение Семьи.

Прижавшись спиной к бревенчатой стене деревенской избы, Седов проводил взглядом поезд. Впереди две тачанки с пулеметами и пулеметчиками, внимательно фиксировавших все пространство. Четыре тарантаса, безумно гремевшие на мерзлой дороге. Он успел разглядеть в одном из них Николая и Александру. Во втором были Мария, Боткин и Долгоруков. Замыкали поезд десятка два верховых и три тачанки. Колонна пронеслась сквозь село за несколько секунд и скрылась.

Через час-полтора сквозь Дубровную проскочил еще один отряд верховых. Он двигался быстрее яковлевского поезда и, как отметил штабс-ротмистр Седов, скоро должен его догнать.



Яковлев время от времени посылал в обе стороны дороги разъезды. Ему докладывали: путь на Тюмень пока чист, но в тылу обнаружен отряд верховых, который следует в отдалении и пока старательно держит дистанцию. Значит, верно сказал Неволин. Заславский действует по плану: взять отряд в клещи недалеко от Тюмени.

Он позвал к себе Гузакова и Чудинова.

– Положение таково, – сказал комиссар, – что мы сейчас помогаем нашим преследователям. Ведем их спокойно к тому месту, где им всего удобнее нас перебить. Вывод?

– Не помогать! – заявил Чудинов.

– Встречный бой! – предложил Гузаков.

– Бой, – согласился, ответил Яковлев. – Когда стемнеет. На отдых – четыре часа.

Но оказалось, что дальше двигаться отряд все равно не может: доктора Боткина свалил жестокий приступ почечной колики. Продолжать путь он не мог.

Александра собралась с духом, нашла в себе силы и вполне квалифицированно ввела Боткину внутримышечно полкубика морфина. Боткин уснул. После чего Александра решительно заявила, что она, профессиональная сестра милосердия, теперь единственный главный медик в отряде. И потому требует, чтобы Боткину дали отдохнуть, по крайней мере, до утра.

– А если и завтра ему будет плохо? – спросил матрос Гончарюк.

– Уважаймый Пауль Митрофанич! – ответила бывшая императрица. – Сначала будем посмотреть, как токтор проснется. Я предполагаю, что господину Боткину утром станет люче. И все-таки я предупреждаю вас: Ойгений Сергеевич я тут одиноким не оставлю. Он есть пациент, и без досмотра оставить его нельзя. Но все же я надеюсь, что наш токтор завтра может ехать.

Гончарюк вздохнул:

– Ну-с, ежели так, давайте подождем до утра.

Романовых разместили в сельской школе. Теперь Яковлев окончательно понял, что без встречного боя с людьми Заславского он до Тюмени не доберется.

Через полчаса группа в двадцать верховых выдвинулась обратно в сторону Тобольска.

Они проехали около двадцати верст. Но никого не встретили. Отряд Бусяцкого словно растворился.

Вышла огромная луна горчичного цвета. Стало необычайно светло – такие ночи в Сибири бывают в начале весны. Но вокруг по-прежнему не было видно ни души. Но вскоре Гончарюк своим острым матросским зрением сумел разглядеть на земле конские следы. Они уходили в сторону от дороги и исчезали в просеке. Отряд двинулся по следам.

За небольшим леском замигали редкие огоньки безымянной деревушки, мимо которой проехал отряд Яковлева, но не заметил ее.

В центре деревушки горел большой костер, а в самой большой избе окна светились так ярко, словно не крестьянской лучиной она освещалась, а электричеством: сюда Бусяцкий велел принести все фонари и свечи со всей деревни.

Отряд в леске спешился. Чудинов, о бесстрашии и военной удаче которого ходили легенды, вызвался один сходить на разведку.

Медленно и тяжело потекло время.

Прошел час, еще полчаса. Чудинов не появлялся. Но и в деревушке все оставалось спокойно. Деревенские петухи нестройным хором возвестили наступление полночи, иногда доносились отдельные возгласы, стук котелков. Отчаянно завизжал поросенок, окончивший свою жизнь под солдатским штыком. Потом ветерок донес запах соломенного дыма и жареного мяса. Люди Яковлева переглянулись, кто-то громко сглотнул слюну: перед выездом каждый получил по полбанки тушенки; пить чай уже было некогда.

Послышался хруст сухого сучка – появился Чудинов.

– Эх, – сокрушенно сказал он. – Не приняли меня! Не разрешили остаться на ночевку. «Вали, откуда пришел», сказали. Я и подчинился.

Когда Чудинов появился в деревне, он сразу прошел к штабной избе и здесь попросился на ночлег.

Его даже не обыскали. Люди Бусяцкого валились с ног от усталости. Он обратил внимание, что несколько лошадей явно запалены, и завтра не поднимутся.

– Вояки там еще те, – сообщил Чудинов Яковлеву. – Даже не выставили охранение на околице или хотя бы часового. Подходи – бери их, как цыплят. Сейчас Бусяцкий жрет поросенка жаренного, остальные тоже что-то там жуют. Через час угомонятся, и можно всех взять с налету.

Минут через сорок небо покрылось тучами, луна спряталась, ненадолго появляясь из-за облаков. Дождавшись, когда она снова исчезла, отряд по команде ворвался в деревню.

Часовые у штабной избы были сняты в момент, окна ее снова ярко осветились.



Яковлев в жарко натопленной избе допрашивал Бусяцкого. Тот сидел на полу в одном исподнем. Вошли Гузаков и Неволин. Бусяцкий узнал своего бывшего солдата, решил было встать, но матрос Гончарюк слегка толкнул его маузером в ухо:

– Сидеть! Здесь тебе лучше – тепло и места много.

– Так, Бусяцкий, – нехотя и лениво сказал Яковлев. – У меня совсем нет свободного времени. Мои люди устали уходить от тебя, а у меня никакого желания с тобой возиться. Или ты будешь говорить немедленно и правду, или я расстреляю тебя самолично – здесь и тоже немедленно, что, уверяю тебя, мне доставит определенное удовольствие, поскольку ты у меня на мушке, а не я у тебя. Ты хотел расстрелять меня безо всяких колебаний, так что можешь рассчитывать на мою взаимность. Где ждет Заславский? Где вы договорились взять меня в клещи? На размышление – три секунды.

Бусяцкий молчал.

– Павел Митрофанович! – приказал комиссар. – Оттащи эту падаль к двери, чтобы он своими мозгами мне сапоги не забрызгал.

Мощной хваткой Гончарюк схватил Бусяцкого за ворот исподней рубашки и потащил.

Затрещала ткань, и в руке матроса остался только лоскут. Гончарюк отшвырнул лоскут в сторону и, недолго думая, крепко ухватил Бусяцкого за волосы и потащил к порогу. Бусяцкий заорал:

– Пусти, гад! Бо-о-льно!

– Верю, – согласился Яковлев. – Должно быть больно. А ты как думал, когда собирался расстреливать своих же товарищей красноармейцев? Что нам не будет больно? Товарищ Гончарюк! По моему счету «три» влепи этой скотине в башку две – нет, лучше три пули, если не жалко. Он нам теперь уже не нужен. Он здесь не единственный, кто знает, где Заславский ждет нас. Считаю: раз…

– Около Иевлева, на выезде, – мрачно сказал Бусяцкий. – Как подойдете к лесу, он должен ударить спереди, я – сзади.

– Теперь ты действительно, будешь сзади – на веревке, – бросил Яковлев. – Если я не передумаю… Сколько человек? Вооружение? Пулеметы? Еще что?

– Пулемет один, – ответил Бусяцкий. – У него тридцать штыков. Обещал еще добрать людей в деревнях по дороге…

– На что он рассчитывает?

– Ясно, на что, – буркнул Бусяцкий. – Удар с двух сторон – вам деваться некуда. Полностью косить твоих людей никто не собирался, – торопливо прибавил Бусяцкий. – Прикончили бы Николашку и все. А ты свободен. Уезжай к своим настоящим хозяевам, кто тебя послал.

– Ты, сучий потрох, прекрасно знаешь, кто послал сюда комиссара Яковлева, – сказал Гончарюк и ткнул Бусяцкого в бок своим подкованным «гадом». – Комиссара Яковлева послал сюда лично товарищ Ленин. И товарищ Свердлов тоже. Выше их начальников в советской России нет!

– Ты, Бусяцкий, – добавил Чудинов, – вместе с подлецом Заславским против советской власти! Ты есть белогвардейская шкура, изменник народному делу. Ты есть враг народа! Ты и твой иуда Заславский!

– Скажи-ка, Бусяцкий, – ласково спросил комиссар. – Как, по-твоему, я должен поступить с белогвардейской контрой, поднявшей мятеж против товарищей Ленина и Свердлова?

Под правым глазом у Бусяцкого расплылся синяк и совсем закрыл глаз, но второй, зрячий глаз, сверкал ненавистью.

– Никто не верит, что у тебя настоящие мандаты, – хрипло выговорил он. И добавил – громче. – А ты, Чудинов, говори, да не заговаривайся! Тебя весь Урал знает – да! А ты сам не знаешь, кто твой Яковлев.… Никакой он не Яковлев. Костя Мячин он! Это он почтовый поезд ограбил и золотишко захапал! А теперь говорит, что большевиком стал? С Лениным водку пьет! Мандаты ему Ленин подписывает! А у меня совсем другие сведения, и дал мне и товарищу Заславскому эти сведения сам товарищ Филипп Голощекин, главвоенком!.. – он плюнул на пол кровавым сгустком.

– Сам-то ты водку пил сегодня? – с неожиданным сочувствием поинтересовался комиссар.

– Ты мне наливал, что ли? – отрезал Бусяцкий. – А один стакан не считается…

Яковлев согласился.

– Да, для крепкого мужика с чистой совестью не считается. Он всегда голову на плечах держит. Может быть, и ты не потерял башку свою окончательно? А? Если не потерял и не пропил, тогда скажи мне внятно и честно – в чем же моя измена? В чем измена моих боевых товарищей? Какую еще напраслину Голощекин возводил? Говори смело, за правду я никогда никого не наказываю.

Бусяцкий прислонился спиной к стене, вытянул ноги, убрал со лба мокрые волосы. Кожа на лбу у него была рассечена, кровь из раны стекала ему на подбитый глаз.

– Скажу, – мрачно произнес он. – Твоя измена в том, что Николашку хочешь выкрасть и за границу в Германию свезти.

Яковлев достал трубку и медленно набивал ее кнастером. Прикурил, выпустил облако ароматного дыма и сказал:

– Дурья твоя башка, Бусяцкий! Ну, подумай, если ты еще способен думать, – как я могу отправить за границу хоть царя, хоть лакея через Москву? А за какую границу можно его отправить через Екатеринбург?

Бусяцкий молчал. Комиссар терпеливо ждал ответа.

– Ну! – подбодрил он. – Смелее!

Наконец Бусяцкий глубоко вздохнул.

– Дозволь сесть на лавку, – попросил он. – Тут сильно дует. А у меня на спине чирей вскочил… Ежели расстреливать меня будешь, тогда уважь – дозволь к стенке стать. Чтобы не как собаку – на полу…

– Садись, – разрешил Яковлев и сделал знак Гончарюку.

Матрос помог Бусяцкому подняться на ноги. Тот, сев на лавку, вытер ладонью лоб и размазал кровь еще больше. Оглядев всех, кто был в избе, Бусяцкий неторопливо проговорил:

– Ты должен понимать, Костя: Екатеринбург не проедешь.

Яковлев молча курил свою трубку. Потом подошел к печке и аккуратно выколотил в нее пепел. Поправил ремень и портупею. Вынул из кармана френча сложенный вчетверо лист и протянул Бусяцкому:

– Читай! Вслух!

Тот, шевеля губами, попытался прочесть.

– Лампу ему! – приказал комиссар. – Павел Митрофанович, посветите!

Матрос взял со стола керосиновую лампу-«молнию» и поднес к Бусяцкому.

Тот медленно прочел вслух:



Настоящим все воинские части и соединения Красной Армии, а также Красной гвардии и рабоче-крестьянского ополчения обязаны по пути следования уполномоченного ВЦИК и СНК Яковлева В. В. при не-об-хо-ди-мости пере-под-чи-ня-ться указанному уполномоченному…» – он замолчал.



– Ты подписи, подписи читай! – приказал матрос Гончарюк.

– «Председатель исполкома Уралсовета Белобородов, члены исполкома Сафаров и… Го…ло…щекин!» – с нескрываемым удивлением прочел Бусяцкий.

Яковлев отобрал у него документ.

– Это что, по-твоему? – спросил он.

Бусяцкий медленно покачал головой.

– Не знаю… – мрачно сказал он. – Непонятно…

– Разрешите, товарищ комиссар, – вмешался Чудинов. – Пора! Предлагаю: Бусяцкого, как изменника и врага советской власти, расстрелять немедленно, людей его разоружить и распустить!

Бусяцкого охватила мелкая дрожь. Он приподнялся со скамьи.

– Сидеть! – приказал матрос Гончарюк, пристукнув рукояткой маузера Бусяцкого по спине. Тот опустился на место.

– Одевайся! – велел Яковлев.

Тот медленно натянул на себя синие галифе и солдатскую гимнастерку.

– И сапоги тоже! – бросил Гончарюк. – И шинель возьми.

Бусяцкий перевел дух: раз приказывают взять шинель и обуться, то расстреливать сразу не будут – зачем же обувать осужденного? Чтоб через минуту стаскивать с него сапоги? А сапоги у Бусяцкого замечательные – офицерские, юфтевые, с зеркальными голенищами и со шпорами, которые на каждом шагу позванивали, словно колокольчики.

– Что вы решили со мной? – спросил одетый Бусяцкий.

– С тобой – согласно революционному правосознанию и принципам советской власти, – ответил Яковлев. – Выходи!

Они вышли на крыльцо. Люди Бусяцкого сгрудились около костра, окруженные бойцами Яковлева, под дулами винтовок и прицелом пулемета. Некоторые подняли руки вверх, да так и держали. В окнах домов были темно, но все равно было видно, как местные, припав к маленьким окошкам, пытаются рассмотреть, что творится на улице.

– Товарищи! Кто хочет, может руки опустить. А кто не хочет – пусть держит… – усмехнувшись, предложил комиссар. – Вот что: здесь у нас обнаружилось некоторое недоразумение. И мы с вашим командиром его почти выяснили. А пока вам будет возвращено оружие.

Люди Бусяцкого растерянно переглядывались. Яковлевские бойцы были в еще большем недоумении. Никто не сдвинулся с места.

– Верните, – обратился Яковлев к своим. – Верните им винтовки.

Отряд Бусяцкого несмело и неторопливо стал разбирать оружие. Солдаты передергивали затворы, проверяя на месте ли патроны, и с удивлением обнаруживали, что на месте.

– Построиться! – скомандовал Чудинов.

Построились в две отдельных шеренги.

– Прошу все разъяснить вашим людям! – Яковлев жестом предложил Бусяцкому. – Нет, еще минуту подождите! Павел Митрофанович. Верни ему оружие.

Гончарюк недоуменно стоял, словно не верил своим ушам. Яковлев молча ждал. Матрос нехотя, недовольно протянул Бусяцкому его наган. Тот несмело взял свое оружие, посмотрел барабан: заряжен. Сунул наган за пояс. Помолчал. Откашлялся.

– Хлопцы, – хрипло сказал Бусяцкий. – Товарищи! – уже более уверенно. – Тут у нас произошла большая глупость. Она чуть не кончилась братоубийством. У товарища комиссара Яковлева, оказывается, есть приказ от самого председателя исполкома Уралсовета Белобородова. И его подписали также товарищи Сафаров и… – он набрал воздуху и зычно крикнул: – И приказ подписал собственноручно Голощекин! Наш военный комиссар – нашего округа! Член партии социал-демократов – большевиков!

Шеренга всколыхнулась.

– Тихо! – крикнул Бусяцкий. – Слушай меня! По этому приказу, подписанному главными нашими начальниками, наш отряд и другие подобные боевые силы переходят под командование ему, товарищу комиссару ВЦИКа и Совнаркома Яковлеву Василию Васильевичу! Если он решит, что так надо!.. – добавил Бусяцкий.

В строю людей Бусяцкого послышался ропот.

– Так что получается? – выступил вперед молодой солдат. – Зачем же ты приказывал стрелять в московского комиссара? А тебе кто велел? Мы тебя предупреждали – разбойниками быть не желаем! И мы сейчас сами, без тебя переходим под начало товарища комиссара! Верно, робяты?

– Переходим!.. Приказывай, товарищ комиссар!.. а Бусяцкого – к стенке! Предатель!..

– Погодь-погодь! – закричал Бусяцкий. – Да слово закончить! Кто командовал мной, спрашиваешь? А я тебе отвечу, как на духу… Заславский командовал! А он знал, что у товарища Яковлева такой приказ и мандат от самого товарища Ленина! И от нашего земляка Якова… он вдруг остановился, замолчал. Потом хлопнул себя по лбу: – А чтоб его!.. Забыл фамилию… Ну, еврейчик такой маленький в кожане… Шибко грамотный, наверное, – пенсне таскает на носу.

– Яшка Свердлов, – подсказали из толпы.

– Да, вот он и есть! Так и от него тоже комиссар Яковлев послан уполномоченным по важному государственному интересу! А иуда Заславский обязан ответить за все. Он лично давал мне команды!..

– Нет! – зло выкрикнул кто-то из строя. – И ты тоже должен ответить! Ты же нас под братские пули уже совсем подвел! К стенке его, братва!

– К стенке! – заревела шеренга, защелкали затворы.

Комиссар Яковлев шагнул вперед, загораживая Бусяцкого.

– Товарищи! – поднял он руку. – Сначала послушайте, что я скажу. Я полностью верю вашему командиру: он тоже был обманут, как и вы. Но приказ начальника он обязан был выполнять, потому что дисциплина того требует!

– Зачем такая дисциплина, чтобы преступные приказы исполнять? – крикнул молоденький солдат. – А если бы ты, комиссар, не пришел к нам, побоялся?

Яковлев улыбнулся.

– Я побоялся?

– Ну, поостерегся… – поправился солдат. – Тогда что?

Комиссар сошел со ступенек к шеренге.

– Как вас зовут, товарищ красноармеец? – спросил Яковлев.

Тот оглянулся на своих и ответил нехотя:

– Ну, Семеном меня зовут. Семен Иванов. Фамилия наша Костоедов.

– Значит Костоедов Семен Иванович, – уточнил комиссар. – Ты – человек теперь свободный, гражданин свободной России, рабоче-крестьянской республики. И теперь, ты можешь себя называть по отчеству как свободный человек, а не как крепостной, батрак или слуга помещичий. Вот скажи мне, Семен Иванович, если ты такой умный, то почему сам не сказал товарищу Бусяцкому, что приказ его преступный?

То молчал и мелко хлопал глазами.

– Вот, – заметил комиссар. – Ты и подозревать не мог такого. Верно?

– Верно, – подтвердил солдат Костоедов.

– Вот и товарищ Бусяцкий не мог подозревать, – сказал Яковлев. – Понял?

– А что ты так его хвалишь? Выгораживаешь? А что как он знал?

– Я не хвалю Бусяцкого, – ответил комиссар. – И не выгораживаю. Я просто ему верю. С Заславским мы разберемся позже. А теперь слушай мою команду! Построиться всем в одну шеренгу!

Солдаты засуетились, и через несколько минут перед Яковлевым стояла ровная монолитная стена вооруженных людей – с просветленными, спокойными и даже радостными лицами.

– Немедленно отдыхать – всем! – властно прозвучал голос комиссара. – До рассвета. Командирам отделений выставить боевые охранения.

Кивком он подозвал к себе Бусяцкого и Гончарюка.

– Товарищ Бусяцкий! Временно – подчеркиваю! – временно вы переходите под непосредственное начало старшине Гончарюку. Такова тактическая необходимость. Почему так надо – объясню позже. Свободен!

Бусяцкий кивнул и двинулся к своим. Но едва он сделал шаг, комиссар остановил его.

– Степан Акинфыч! – с досадой сказал комиссар. – Извини – совсем забыл! Револьвер-то свой… отдай Павлу Митрофановичу. Зачем тебе лишний груз таскать. Опять-таки самому безопаснее.

Бусяцкий нахмурился. Нехотя вытащил наган из-за пояса и рукояткой вперед передал его Гончарюку.

– Все-таки не доверяешь? – мрачно буркнул.

– А ты как думаешь, друг мой? – прищурился комиссар. – Павел Митрофанович, Бусяцкого – в отдельную избу и под усиленную охрану.

– Дак ты… Да что же ты… – растерянно заговорил Бусяцкий. – Ты же обещал… Сказал, что доверяешь…

– Ты решил, что я настолько глуп? – удивился комиссар Яковлев. – Тебя полезнее всего вообще по другой бухгалтерской ведомости провести… Ну, ладно, походи пока, подыши. Там посмотрим, что с тобой делать – освободить или расстрелять за измену по закону военного времени. Не спускайте с него глаз, Павел Митрофанович!

– Слушаюсь, товарищ комиссар! – одобрительно гаркнул Гончарюк.



С рассветом вернулись в свое село. Зенцов и Гузаков уже собирались идти на поиски.

– Как багаж? – спросил Яковлев.

– Порядок! – ответил Зенцов. – Доктор вроде очухался. Ходит даже.

Комиссар при свете дня был зелено-бледен, он не спал вторые сутки, но приказал немедленно двигаться дальше. Сел в тарантас на свое место рядом Николаем.

– Прошу прощения, Николай Александрович, – сказал он.

– За что же? – удивился Николай.

– За столь долгое отсутствие. И без предупреждения.

– Василий Васильевич, голубчик! – воскликнул Николай. – Мы даже не заметили, что вас нет. Так спали крепко… А что-нибудь случилось? – обеспокоено спросил он.

– Нет, слава Богу, теперь уже все в порядке, – ответил Яковлев. – Понадобилась небольшая разведывательная операция. Сибирь, знаете ли, не Европа. Расстояния большие. Просторы огромные… Никогда не знаешь точно, кто может скрываться за ближайшим лесом и за дальней деревней…

– Скажите, пожалуйста, Василий Васильевич, – спросил Николай. – Я давно хочу вас спросить, но все момента удобного не было. Мне кажется, что ваше лицо мне знакомо. Я вас где-то определенно встречал раньше.

– Сомневаюсь. Хотя одно время мне, по заданию моей партии, пришлось послужить и Вашему величеству. Скажу откровенно, был момент в моей жизни, когда я думал открыто перейти на вашу сторону – в августе четырнадцатого, хотя сомнений было много. Наверное, тогда каждый русский человек думал только о том, чтобы сломать рога германцу. Но уже после уничтожения армии Самсонова, все сомнения ушли. Я окончательно убедился, что вы, Ваше величество, и ваши министры, и весь ваш привилегированный и правящий класс, к которому я тоже принадлежал, ведете мое Отечество к окончательной гибели.

Левое веко Николая задергалось, губы задрожали.

– Это… это… я благодарен вам за откровенность… – с усилием выговорил он. – Но поверьте, я никогда!.. Никогда!.. И ничего не ставил выше моей родной России. Конечно, вы мне не верите… В нынешнем моем положении, когда ваша партия захватила всю власть!..

Яковлев резко повернулся к Николаю.

– Мы ничего не захватывали, Ваше величество! – твердо произнес он. – Власть валялась на улице. Мы просто нагнулись и подняли ее с панели, когда по ней уже топтались масоны, германская разведка и международное еврейство! Кстати, имею дерзость вам напомнить: не большевики сбросили вас с престола, а буржуазия и бюрократия. Власть у вас отобрали – именно ваши! – привилегированные сословия. Достаточно было Родзянке послать вам лживую телеграмму, что пора отрекаться от престола, как вы тут же отреклись. Достаточно было вашему начальнику генерального штаба послать телеграммы командующим фронтами, как они тут же вам изменили и потребовали вашего отречения! И первым изменил ваш дядя Николай Николаевич! И второй ваш дядя привел под красным флагом морячков к государственной Думе. И вами же назначенный в председатели правительства князь Львов велел поднять над Зимним дворцом тоже не какой-нибудь, а красный флаг! Вы отдали власть сразу, безропотно, без борьбы, даже не попытавшись что-то исправить! Отдали Россию на разграбление шайке наших и заграничных банкиров.

Николай нервно потирал вспотевшие ладони, левый глаз у него совсем закрылся.

– Раз уж у нас такой откровенный разговор пошел, – проговорил он дрожащим голосом, – то, может быть, вы просветите меня и относительно другого обстоятельства? Очень интересного?

– С удовольствием. Если смогу, – ответил комиссар.

– Попытайтесь, пожалуйста, – И вкрадчиво, но с оттенком презрения, он спросил: – А сколько ваш Ленин взял у германского генерального штаба на подрывную изменническую работу против Отечества Российского? За пораженческую политику? Как он там требовал: «Превратить войну империалистическую в войну гражданскую!» Вот! И давно он у них работает шпионом? Смею надеяться – уж эти-то факты вы не станете отрицать?

Яковлев расхохотался.

– Не могу понять… – заметил Николай. – Чем я вас так рассмешил?

– Что же тут непонятного!.. – покачал головой комиссар Яковлев. – Мне стало немножко смешно оттого, что вы, оказывается, внимательно читаете кадетские газеты. И не только читаете, а еще и верите им.

– Вы хотите сказать, что Ульянов-Ленин денег не брал от немцев?

– Нет, не это я хочу сказать… Напрямую он ничего не брал. Там всем делом распоряжался этот еврей – Гельфанд, он же Парвус. Отъезд из Германии организовывали немецкие социал-демократы – их парламентская правящая партия, голосовавшая, кстати, за военные кредиты… И через нее была оплачен выезд через Германию не только Ленина, но и еще трех десятков представителей далеко не пролетарских партий. Конечно, немцам было выгодно, чтобы главы революционных партий оказались в России. Но позвольте напомнить: Ленин приехал в апреле, когда вы уже второй месяц находились под арестом! Ему уже никого свергать было не надо. Нам, большевикам, не надо было работать на немцев, потому что все уже сделало сначала ваше, а потом Временное правительство Оно сделало главное – уничтожило армию! Русскую армию. Вашу армию!… Большевики пришли на готовое. Точнее, на развалины.

Он достал свою трубку и стал медленно набивать ее.

– Кстати, Ваше величество, – сказал он, – осмелюсь напомнить вам еще один чрезвычайно важный исторический момент, сыгравший роковую роль во всех последующих событиях.

– Извольте. Прошу напомнить. Это интересный момент?

– Бесконечно интересный! – подтвердил комиссар. – Известно ли вам что-нибудь о циммервальдской конференции?

Николай помолчал. Потом пожал плечами.

– Да, – нехотя сказал он. – Что-то против меня говорили… какую-то очередную клевету.

– Три года назад, в августе пятнадцатого в швейцарском городке Циммервальде прошла международная конференция, в которой приняли участие представители разных политических партий, в основном социалисты Европы и Америки. От России приехали тридцать восемь делегатов. И эта международная, подчеркиваю – международная – конференция приняла общую резолюцию, в которой осуждалась война и ставилась задача развернуть во всех странах, в первую очередь воюющих, развернуть борьбу за прекращение боевых действий и за всеобщий мир без аннексий и контрибуций. То есть каждая партия взяла на себя обязательство сделать все для поражения собственных правительств. Тогда-то и Ленин предложил свой лозунг, о котором вы только что сказали. Но поддержан он не был. В то же самое время в Государственной Думе был создан Прогрессивный блок, куда вошли кадеты, октябристы, трудовики и прочая и прочая. Даже какие-то националисты. И первейшая задача, которую блок для себя поставил – свержение царя ради войны до победного конца.

Тут Николай возмутился.

– Вы пытаетесь увести меня от темы, – упрекнул он комиссара. – В логике это называется, насколько я помню, подменой тезиса. Давайте лучше не о лозунгах, не о словах, а о делах. Украйну, Белоросию, Польшу, Лифляндию, Курляндию немцам кто отдал, господин комиссар? Тоже Керенский? Или я?

– Сначала это сделали вы, когда начали войну, не имея боеприпасов! – с неожиданной жесткостью отрезал бывший террорист Мячин. – Потом ваши генералы, когда предали своего Верховного главнокомандующего! Потом буржуазное правительство, которое решило продолжать войну «до победного конца», не имея армии!

– Вот здесь вы совершенно не правы! – возразил Николай. – У нас, у Российской империи, к началу семнадцатого появлялись все шансы разгромить врага. Победа была так близко! Но – революция… Прервала естественный ход событий,

– Я бы здесь уточнил: февральская революция… – произнес комиссар. – Однако мне не совсем понятно, на что можно было рассчитывать в начале семнадцатого? Какое же могучее средство могло принести победу?

– В феврале семнадцатого должна была начаться дополнительная мобилизация. Уже в марте наша армия насчитывала бы шесть миллионов человек. Против такой силы никакой «Тройственный союз»[98] то не смог бы устоять.

– Наконец-то! – сказал Яковлев. – Я, Николай Александрович, все ждал, скажете вы об этих шести миллионах или нет. Сказали. И после того, в чем вы сейчас сделали признание, вы заявляете, что переворот осуществили евреи и большевики на немецкие деньги? Явное противоречие.

– В чем же? – удивился Николай. – Признаться, не нахожу противоречий.

– Неужели генштаб не просчитал, что такое для России эти шесть миллионов человек? И не просто человек, а молодых здоровых мужиков.

– Как вам сказать…

– Попроще, если можно, и поточнее, – попросил Яковлев, – Скажите, например, что задумана была широкая, абсолютная или, как говорят немцы, тотальная мобилизация. В результате вы оставляли Россию без хлебопашцев вообще! И вы их призывали на фронт в самое ответственное время года – перед пахотой и севом. Следовательно, уже к октябрю-ноябрю семнадцатого в России разразился бы невиданный голодомор. Да голод уже и сейчас начался.

– К январю семнадцатого, – продолжал Яковлев, – на фронтах погибли 3 миллиона русских солдат, в основном, из крестьян. Погибли за интересы стран Антанты. Не будете же вы отрицать, что у России в этой войне не было и нет серьезных политических интересов и выгод, кроме инфернального желания освободить Царьград… И опять поражаешься наивности вашей дипломатии! Ведь ваш прадед Николай уже пытался приблизиться к Босфору. И получил позорную Крымскую кампанию. Вся Европа объединилась против России. Это у императора Николая Первого от большого ума случилось – восстановить против себя сильнейшие государства мира? И неужели вы и ваши министры не понимали, что никогда России не быть в Константинополе! И не турки ее туда не пустят, а ваши союзники – Англия, в первую очередь! А также Франция и Италия. Три миллиона русских мужиков погибло – вот вам и голод. Еще шесть миллионов – и нет мужика. А коли нет мужика – нет и России. Конечно, правящему классу голод не угрожал. Так что, Ваше величество многоуважаемый Николай Александрович, самой главной причиной катастрофы стала потеря на фронте трех миллионов работников и угроза тотального призыва. Вдуматься только: потеряно шесть миллионов трудовых рук! Работников в самом продуктивном возрасте. И при том, что России и до того не хватало населения. Я не прав? Тогда прошу возражать мне! Укажите на мою неправоту! Милости прошу!

Николай нахмурился, отвернулся и стал с подчеркнутым интересом обозревать пейзаж, уходящий назад.

Дорога становилась все хуже. Тарантас подскакивал на кочках и камнях, и однажды его тряхнуло так, что Николай прикусил себе язык. Сплюнув кровь, он мрачно пошутил:

– Вот видите? В таком состоянии разве я могу дискутировать с вами на равных. У нас разные условия.

– Надеюсь, – усмехнулся Яковлев, – вы хоть сейчас не будете утверждать, что и тут виноваты большевики, устроившие вам дорожные неприятности на германские деньги.

Николай коротко усмехнулся.

– Ну, это как сказать… Можно и так выразиться. Вы же сами признались, что немцы вами – лично вами сейчас! – руководят, хоть и опосредованно…

– Ваше величество! Николай Александрович! – неожиданно теплым и проникновенным тоном произнес комиссар. – Признаюсь вам: люблю Россию не меньше, чем вы. И поверьте, мне нерадостно оттого, что у вас ничего хорошего не получилось. Вы не уберегли Россию. Мало того, своим царствованием принесли ей массу незаслуженных страданий. Ну, скажите, пожалуйста, как можно влезать в войну, имея боеприпасов и оружия всего только на четыре месяца боевых действий! А воевать собирались против большей половины Европы. И Турции. И даже Болгарию мы заполучили врагом – царь Борис почему-то предпочел войти в союз с германцами, а не с братьями-славянами, с русскими, которые совсем недавно спасли их от полного уничтожения турками. Вы сделали ставку на беспрецедентные военные заказы в Северо-Американских штатах, отправили туда два эшелона золота, а еще раньше и в Англию. Но американцы и по сей день даже не начали строить под ваш заказ оружейные и пороховые заводы. Но золото Российской империи они уже присвоили. Теперь они не желают признать советскую Россию. Почему? Да кому же захочется добровольно расставаться с краденым! Ведь в случае чего советская Россия может потребовать золото обратно… Министры-капиталисты тоже Россию не уберегли. И это не они у вас отобрали власть, а вы ее им отдали. И это не мы у буржуазии отобрали власть, а она нам ее отдала. Была бы способна удержать – удержала бы! Правда, в том случае мы с вами не вели бы сейчас светскую беседу. Уже за то надо благодарить Керенского, что он мне такую счастливую возможность предоставил…

– Я тоже рад, – заметил отозвался Николай.

– Вы правы, Ваше величество, в том, что Брест – самое отвратительное и унизительное из всего, что могло произойти. Но скажите мне, глубокоуважаемый Николай Александрович, как можно воевать против немцев, австрийцев, чехов, словаков, венгров, итальянцев, турок, болгар и прочая и прочая, если снаряды, порох, артиллерия и даже аэропланы, заказанные вами за границей, будут готовы через два года, максимум – через год!

Николай помолчал немного и произнес:

– И все-таки не могу понять, чем вас не устраивала прежняя Россия. Конечно, были ошибки. Но все можно было поправить…

– Держава, в которой внутренняя политика и охранная деятельность построены на произволе и провокаторстве, обречена, потому что становится ненавистна всем своим граждан, – ответил комиссар. – Что может быть отвратительнее, когда полиция создает террористические революционные организации, содержит их за государственный счет и направляет действия террористов против государства же! Полиция организует революционный террор – как вам это? Ее агенты организовывают террористические акты против самых высокопоставленных лиц империи! Опасаюсь, что не поверю вам, если скажете, будто вы не знали, что Столыпина, вашего самого преданного вам министра, уничтожила киевская охранка. Что вашего дядю великого князя Сергея Александровича уничтожила московская охранка! Что главарь эсеровской боёвки Евно Азеф был одновременно вашим, то есть государственным, агентом на жалованье, и революционером?! А убийство вашего деда – Александра Второго? Без прямой и косвенной помощи Департамента полиции, который хорошо контролировал ситуацию, террористы никогда бы не смогли его разорвать бомбой!.. Это укладывается в голове? У меня, признаться, не укладывается.

Николай зябко передернул плечами. Потом приблизил лицо к лицу комиссара и медленным шепотом произнес:

– Я вам не верю.

Комиссар покачал головой.

– Это я, глубокоуважаемый Николай Александрович, не верю, что вы, будучи «Хозяином земли русской»[99], ничего этого не знали. Но ведь, насколько мне известно, Лев Толстой писал вам большие письма. Он хотел открыть глаза императору на бедность, унижения, на скотскую жизнь главной опоры самодержавия – на крестьянство. И что же вы ему ответили?

– У меня не было времени отвечать каждому борзописцу! – раздраженно отрезал Николай. – Незачем писателю лезть в политику. Она слишком сложна для его понимания.

Комиссар Яковлев удивленно посмотрел на Николая.

– Уверен, Николай Александрович, что я ослышался или неправильно вас понял. Не может быть, чтобы культурный человек и к тому же монарх, хоть и отставной, назвал величайшего писателя нашего времени борзописцем! Тем не менее, теперь-то вы убедились, что, не вы, а Лев Толстой был прав? Все, что началось в феврале прошлого года и продолжается по сей день, он предсказал с невероятной точностью.

Николай поиграл желваками на скулах, замолчал и отвернулся. Он вспомнил, как писали газеты: «Два царя в России – Николай Романов и Лев Толстой. Но разница в том, что Толстой потрясает трон Романова, а Романов с Толстым ничего сделать не может…»

– Теперь я вижу, – обернулся он к комиссару, – что вы действительно самый настоящий большевик!

Яковлев усмехнулся.

– Полагаю, вас это обстоятельство не радует… вы преувеличиваете мою роль в истории. Но в данный момент я вам не пропагандистские брошюры пересказываю, а перечисляю факты. Они имеются в архивах министерства внутренних дел и департамента полиции и недавно были лично подтверждены бывшими начальниками департамента Лопухиным и Герасимовым. Им-то можно верить? Или они тоже большевики?..

Николай не ответил. Яковлев добавил:

– Германия рухнет очень скоро – на наших с вами глазах. Мы с вами станем непосредственными свидетелями этого исторического события.

Николай недоверчиво обернулся к комиссару и сказал:

– Я так и не смог понять, отчего вы так уверены?

– Что тут понимать? – пожал плечами комиссар. – Германская империя на краю пропасти. Ее добивает война. В этой империи так же, как и в Российской, исчезла главная внутренняя скрепа – доверие нации. Кайзера ненавидят все немцы. Или почти все. И придется кайзеру искать убежище, хотя еще сегодня он предлагает его вам, точнее, вашей семье.

Николай неожиданно побледнел до полуобморока и даже ухватился за рукав комиссара, чтобы не выпасть из тарантаса.

– Что такое? – обеспокоился комиссар. – Вам плохо, Ваше величество?

– Нет, совсем нет! Иногда хватает грудная жаба… – Николай постепенно пришел в себя. – Наоборот, я, кажется, рад, если вы… – он замолчал, не имея сил вздохнуть.

– Да? Если я?..

– …если вы сказали правду. Если вы не смеетесь надо мной. Если это правда…

– О грядущей революции в Германии? Зачем же мне смеяться? – не понял комиссар.

– Нет. О приглашении Вилли… императора, то есть кайзера Вильгельма?

– А вы как думаете.

– Я слышал… Слухи циркулировали… Слышал… нет, мне писали из Петрограда… Якобы в условиях Брестского мира есть требование об Аликс… Александре Феодоровна… о детях…

Яковлев открыто и от души рассмеялся.

– Если так, то почему вы ругаете Брестский мир?

– Но… – Николай не знал, что и сказать. – Я не знаю… я совершенно не информирован… Скажите, милый Василий Васильевич! Куда же вы все-таки меня везете, и что меня ждет? Или это и сейчас секрет?

– Вне всяких сомнений, секрет! – подтвердил комиссар. – Единственное, что я могу сказать точно о переговорах с немцами: в брестском договоре нет упоминания о вас лично. Хорошо или плохо это – затрудняюсь сказать. Но знаю наверное: сейчас вам предстоит встреча с Лениным. Возможно, вам будет предложена сделка…

Николай протестующе отгородился ладонью.

– Не торопитесь отвечать! – быстро сказал Яковлев. – Не торопитесь… Даю слово, ничего унизительного или позорного вам не предложат. Тем не менее, я не хочу вас напрасно обнадеживать. И не могу что-либо обещать вам или подавать беспочвенные надежды. Скажу только, что для вас надежда на хороший исход есть и она отнюдь не беспочвенна. Тем не менее, готовьтесь к испытаниям.

– Я давно готов, – сказал Николай.

– Все, что вам до сих пор пришлось пережить, – продолжил Яковлев. – Сломанная ледяная горка, отказ выдать вам дрова… Все это пока увеселительная прогулка. Пикник. Вам пишут из Петрограда… А из Москвы вам пишут? Что Троцкий, например, требует суда над вами? Ленин с Троцким вполне согласен. Он тоже считает, что непременно нужен открытый судебный процесс.

– Что-то подобное я слышал… – небрежно ответил Николай. – И скажу вам, Василий Васильевич, следующее. Я суда не боюсь. Все же какой-то выход. А что будет с семьей? – Николай взял Яковлева за локоть.

– Давайте будем надеяться вместе, – предложил Яковлев, осторожно освобождая локоть. – В любом случае дальше оставаться здесь вам и семье нельзя. Надо иметь в виду и вот что: суд – есть последнее действие спектакля. До этого вам предстоит гораздо более трудное, ответственное и важное дело. От того, как вы с ним справитесь, может зависеть исход судебного процесса.

Неожиданно колонна остановилась. Подъехали Чудинов и Гончарюк. Между ними – Бусяцкий на коренастой лошаденке, повод которой был привязан к седлу Чудинова.

– Иевлево, – сообщил Чудинов.

Яковлев спрыгнул на землю, и они отошли подальше от тарантаса. Чудинов спешился, Гончарюк и Бусяцкий оставались верхом.

– Предложения? – спросил Чудинова комиссар Яковлев.

– Бой, – коротко ответил тот. – Входим в деревню, царя оставляем под охраной, лавой врываемся за лесок и делаем из Заславского отбивную.

– И все?

– Нет, – возразил Чудинов. – Есть еще предложение. Останавливаемся в селе и ждем сутки. Заславский устает ждать, посылает разведку. Мы ее снимаем, он посылает другую. Мы снимаем и ее и атакуем Заславского. Наши пойдут в бой отдохнувшими, а его людям придется ночевать в лесу.

– Хорошие планы, – одобрил комиссар. – Особенно второй. Но и у него есть два недостатка. Существенных недостатка.

– Не понял, – удивился Чудинов. – Что такое?

– Посмотри, – Яковлев указал на дорогу. – Видишь – вся до горизонта черная. И вот, – показал на солнце, жаркое не по-весеннему. – Боюсь, что река может вскрыться в любой момент. Мы не можем задерживаться. Даже на час, не то, что на сутки.

– Да, – озабоченно согласился Чудинов. – Может, лед уже пошел.

– И второе… – помедлил Яковлев.

– Что?

– Все то же. Не хочется стрелять в своих…

Чудинов не на шутку разозлился.

– Ты опять за свое, христианин хренов! – гаркнул он. – Какие свои? Они так про тебя не думают. И про меня тоже! И будут в меня палить. А мне что? Спасибо говорить?

– Тихо, – вполголоса приказал Яковлев. – Тихо, друг мой: мы не на базаре.

Они отошли еще дальше к краю дороги.

– Бусяцкий! – крикнул комиссар: – Бусяцкий! Слезайте с коня и ступайте сюда! Все в порядке, Павел Митрофанович, – добавил он. – Пусть идет.

Чавкая офицерскими сапогами по лужам, подошел Бусяцкий.

– Ну!

– Слушайте приказ, командир Бусяцкий, – жестко произнес Яковлев. – Сейчас вам будут возвращены личное оружие, документы и ваш конь. Пойдете к Бусяцкому парламентером. Расскажете ему все, что здесь видели и слышали. Скажете, что я принял решение уничтожить и его, и его отряд. И что вашему отряду поручено атаковать первым. А вам приказано лично казнить Заславского, чтобы возвратить мое доверие. И что за одного своего убитого я возьму жизнь троих. Сам Заславский будет взят в любом случае – живой или мертвый. Передайте ему мой личный совет: пусть лучше он отдастся мне мертвым. Потому что он будет тотчас же повешен перед строем. Даю ему жизни ровно десять минут, после чего я его атакую. Я понятно высказываюсь?

– Так точно! – козырнул Бусяцкий. – Так точно, тов… товарищ…

– … уполномоченный комиссар Совнаркома и ВЦИКа.

– …Товарищ уполномоченный комиссар! – отчеканил Бусяцкий. – Через десять минут атака. Разрешите идти?

– Минутку! – остановил его Яковлев. – Добавьте ему: есть еще один вариант развития событий. Он может добровольно сдаться мне и присоединиться со своим отрядом под мое начало. Или катиться в преисподнюю! И немедленно!

– Понял! – сказал Бусяцкий. – Заславскому катиться в преисподнюю немедленно.

– Можете взять с собой кого-нибудь из своих. Сколько хотите.

– Не надо, товарищ комиссар, – отказался Бусяцкий. – Ни к чему. Я сам. Через десять минут я вернусь. Или раньше. Если не вернусь – атакуйте. Теперь разрешите?

Из тарантасов вышли Николай и Александра. Сошла на землю и Мария и о чем-то заговорила с солдатами. Бойцы проверяли оружие, затягивали подпруги седел.

Время потекло необычайно медленно, каждая секунда казалась часом. Прошло, казалось, уже полдня, но Бусяцкий не возвращался. Однако на самом деле уже через шесть минут из Иевлева выехал всадник. Грязь высоко взлетала из-под копыт. Когда он приблизился на полкилометра, Гончарюк, с усилием вглядевшись, тихо сообщил:

– Бусяцкий…



– Докладываю, товарищ комиссар, – не сходя с коня, сказал Бусяцкий. – Ушел Заславский. Со всем отрядом. Звал и меня.

– Куда ушел?

– Напрямки в Катькин[100], – ответил Бусяцкий. – Сказал, здесь ему больше нечего делать.

– Перехватим гада, комиссар? – спросил Чудинов.

Тот отрицательно покачал головой.

– Без толку. С нашим багажом не догоним. И задерживать Романовых нежелательно. Ну, а вы-то почему вернулись? – спросил он у Бусяцкого.


– Все мои здесь, – ответил Бусяцкий. И тихо добавил: – Костя, он будет тебя ждать в Катькине. Тебе с твоими пассажирами не пробиться.

– Хорошо… Спасибо тебе, товарищ Бусяцкий! – с чувством сказал комиссар. – Ты только что выдержал очень тяжелый и сложный бой. И победил, не пролив ни капли крови. Займи свое место в строю.



К вечеру они вышли на берег Тюмени. Лед, счастью, еще не был взломан, но по нему шла вода. Лошади топтались и выходить на лед отказывались. Пришлось спешиваться и тащить их в воду, держа под уздцы.

Местами вода доходила лошадям до брюха, переливалась через сиденья тарантасов. И все-таки на противоположный берег удалось выйти без происшествий.



В город вошли поздно ночью. С трудом отыскали дорогу к вокзалу.

– Не Тюмень, а темень! – каждый раз заявлял матрос Гончарюк, когда они в очередной раз сворачивали не на ту улицу. – Но мы еще темнее! – еще с большим оптимизмом добавил он, разглядев на фоне темного неба бронепоезд, который стоял у перрона под парами.

Через час к бронепоезду были прицеплены два спальных пульмана. Проверив, как разместились Романовы, Яковлев в последний раз осмотрел их вагон и, уже уходя, столкнулся с Александрой.

– Господин комиссар! Василий Васильевич, – проникновенно произнесла она. – Мы вам бесконечно плагодарны! – машинально она протянула ему руку для поцелуя. Яковлев сделал вид, что не понял ее. Александра густо покраснела – хорошо еще, что в вагонном коридоре было темно – и сделала вид, будто протянула руку исключительно для того, чтобы поправить рюшевую оборку на рукаве своего серого походного платья.

– Я делаю свою работу, Ваше величество, – с достоинством поклонился комиссар.

– Я с вами не сокласна! – возразила Александра. – Мы все витим. И о многом хотим и можем догадываться… Мы знаем, что вы спасали нас. Sie haben uns gerettet! Vielen, vielen dank! Unendlicn[101]! – горячо заверила она.

– Doch nichts besonderes, Eure Majestet! – спокойно ответил комиссар. – Die einfache Pflicht eines Offiziers[102].

– Ah! – всхлипнула Александра и глубоко вздохнула.

– Я могу идти? – спросил комиссар Яковлев.

Она кивнула.

Он уже сделал шаг, как вдруг раздался звонкий голос:

– Товарищ комиссар! – из-за спины Александры показалась Мария.

Она улыбалась во весь рот, в прищуренных глазах ее плясали бесенята.

– Можно, я буду называть вас «товарищ комиссар»?

– Как будет угодно Вашему высочеству, – улыбнулся комиссар.

– После того, что произошло, вернее, после того, чего чуть не произошло, вы лично для меня – товарищ! Мы всё знаем. И не вздумайте отпираться! – погрозила она ему пальчиком.

– И не посмею, Ваше высочество! – заверил ее комиссар. – Я могу идти?

– Можете, – с важным видом разрешила она.

Он двинулся к выходу.

– Нет, нет! – неожиданно воскликнула Мария и схватила его за руку. – Я передумала. Вы не можете идти!

– Вы не разрешаете? Отчего же?

– Не разрешаю! – подтвердила она. – Я вам не разрешаю идти одному. Одного я вас не отпущу! Я беспокоюсь за вас. Там, на вокзале, очень темно – вы, наверное, не подозреваете! И страшно. Поэтому я просто обязана позаботиться о вашей безопасности. Теперь моя очередь!

– И как же вы намерены позаботиться о моей безопасности? – учтиво поинтересовался комиссар Яковлев.

– Провожу вас на телеграф! Только тогда я буду спокойна, если буду знать наверное, что с вами ничего плохого не произошло.

– В самом деле? – удивился комиссар. – Душевно вам признателен. Но уверяю вас, Мария Николаевна, со мной ничего плохого не произойдет. Я уже взрослый. Теперь я могу идти?

– Нет! – воскликнула Мария. – Нельзя.

– Ваше высочество, у меня неотложные… – начал он.

Мария его перебила.

– Товарищ комиссар! Товарищ Яковлев, – она снова взяла его за руку и крепко сжала. – Василий Васильевич! Прошу вас, миленький: я хочу послать телеграмму сестрам и брату. Ведь они волнуются. Возьмите меня с собой!

Он заколебался.

– Ведь возьмете? Правда, возьмете? Я ведь все вижу – вы очень хотите меня взять с собой! Но не решаетесь: боитесь, что я сбегу отсюда в Шанхай.

– А почему в Шанхай? – удивился комиссар Яковлев.

– Ну – в Калькутту! Вам не все ли равно?

Яковлев открыто и от души рассмеялся: невозможно было устоять перед ее обаянием.

Внешне Мария была настоящей русской красавицей – никто бы не подумал, что мать у нее немка, а отец – наполовину датчанин, на четверть немец и еще непонятно кто и лишь на одну восьмую русский. Однажды кто-то из местных, которые постоянно топтались около губернаторского дома, чтобы посмотреть на бывших самодержцев, отметил:

– И что в царских дочерях такого царского? Обыкновенные девки. Встретил бы на улице – прошел мимо и не заметил.

Из всех сестер Мария была самой жизнерадостной, и открытой, и всегда приветливой ко всем. Но больше всего она ладила с простыми людьми – как, кстати, и ее тетка великая княгиня Ольга Александровна. Тетка в одном из своих последних писем в Тобольск вспоминала, как к ней, шефу Ахтырского полка, еще до революции, явился ротмистр князь Телиани. Упал на колени и заявил, что только она может его спасти от позора, а может быть и от самоубийства. Неоплатные карточные долги довели князя до последней точки. Чтобы спасти свою честь, он решил продать несколько ценных картин старых голландских мастеров из фамильной коллекции, которую его предки из поколения в поколение собирали больше ста лет.

Сама Ольга Александровна была профессиональной художницей. И упросила старшего брата купить картины. Николай согласился сразу. Но надо же: через час после этого разговора на прием к царю явился министр внутренних дел и сообщил, что картины князя Телиани – краденые. «Он, конечно, немедленно был удален от службы, – писала великая княгиня. – Вот такие телиане и составляют чаще всего суть нашего высшего чина. И как же от них отличаются так назыв[103]. «нижние чины» своей честностью и благородством! Обратился ко мне матрос со «Штандарта». Срок службы ему вышел, и он, по роду основных занятий рыбак, попросил меня помочь ему купить рыбацкую сеть. Причем попросил денег – взаймы. Я денег дала и сказала, что дарю ему сеть за добрую службу. Но он заявил, что это слишком дорогой подарок. И через два года этот матрос возвратил мне деньги до последней копейки! Вот почему я уважаю «нижних чинов» нашего народа – за их честность и благородство, которые редко встречаются среди так назыв. «высших чинов!»

Такой была по своим убеждениям и ее племянница. И еще она была самой гордой и смелой из всех дочерей Николая.

Вчера председатель солдатского комитета Матвеев рассказал Яковлеву о случае, произошедшем на Пасху. В Страстную Субботу в «дом свободы» пришел один из местных. Накануне он добровольцем записался в революционную рабоче-крестьянскую красную армию: война с немцами кончилась, а в армии давали гарантированный паек. Изрядно выпив по этому поводу с приятелем, солдатом из отряда Кобылинского – с тем самым, кто ломал ледяную горку, революционный красноармеец увидел ковыляющую по двору Александру в сопровождении Марии, которая поддерживала мать под руку.

– Куд-да?! – заорал он. – Кто позволил гулять без конвоя, сучья твоя кровь? А? Кто позволил?! Почему молчишь? А? Ты кто есть теперь, подстилка распутинская?!

Александра схватилась за сердце и едва не упала. Мария повернулась и повела мать обратно. Усадила в коляску, потом вернулась и, ни слова не говоря, отвесила новому красноармейцу оплеуху. От неожиданности он сел прямо в лужу, которую за пять минут до того сам же, облегчаясь, и сотворил.

– А? Что? Я никогда! Я ничего!.. – забормотал он. – Ничего… Гуляйте, пожалуйста!..

Но еще больше он был потрясен на следующий день, когда пришел разговляться. Снова во двор вышла Мария, увидела его, постояла немного и вдруг решительно подошла к обидчику.

– Христос воскресе! – сказала царская дочь.

– Воистину воскрес! – машинально ответил красноармеец.

Мария протянула ему крашеное яйцо и трижды поцеловала в губы. Улыбнулась, смотрела некоторое время на потерявшего дар речи красноармейца, повернулась и ушла, ни разу не оглянувшись.



– Нет, – сказал Яковлев. – На телеграф, Мария Николаевна, я вас не возьму. Это, во-первых, нельзя для вас, поскольку… – он помедлил.

– Поскольку я арестованная? Да? – спросила Мария. – Да говорите, не бойтесь! Мне можно сказать. Я уже взрослая, как и вы…

– Не поэтому, – возразил комиссар. – Тем более что вы не арестованы, а находитесь в настоящее время под охраной. Под моей охраной, – подчеркнул добавил он. – Но дело в том, что на телеграф вообще посторонним входа нет. И от вас, в вашем, действительно, особом положении телеграмму не примут. Но вам и не нужно со мной ходить. Напишите текст, я отправлю.

– Ой, Василь Василич, душка! – захлопала в ладоши Мария. – Сейчас напишу. Я быстро…

Вернулась она через минуту.

– Вот. Написала. Кажется, без ошибок. Без самых страшных ошибок, – добавила она, улыбнулась.

На ее щеках заиграли ямочки, а темно-серые с голубой поволокой «романовские» глаза смотрели на него с благодарностью и, даже ему показалось, с какой-то нежностью.

– Я должен буду прочесть, хотя, поверьте, не привык читать чужие письма. Уж не сердитесь, Ваше высочество…

– Я же теперь вам не высочество! – возмутилась Мария и топнула ножкой. – Мы же договорились! Зачем вы меня дразните?

– Поверьте, и в голову не приходило мне дразнить. Да и не умею – поверьте, – возразил комиссар.

– Что с вами поделаешь! – сказала Мария. – Ладно, можете называть меня «товарищ Ваше высочество»!

– Слушаюсь, товарищ Ваше высочество! Как прикажете. Теперь можно идти?

– Нет! – строго заявила Мария. – Не можно! Еще одна причина: все-таки я вами недовольна. Вы слишком серьезны, товарищ комиссар Яковлев. Слишком! Но я вижу вас насквозь! Вы пытаетесь сейчас уйти от ответственности!

– Простите?.. От какой ответственности? – удивился комиссар.

Мария сокрушенно вздохнула и покачала головой:

– Вот что значит верить мужчинам, которые суть сплошные воплощения коварства! Ведь он только что поклялся в товарищеской верности! И после этого вы говорите, что я должна доверять мужчинам? Никогда! Даже если он большевистский комиссар! Вот! – она протянула ему листок.

Комиссар поднес его к фонарю и прочел текст, написанный неестественно крупным детским почерком:

«Едем хорошо. Все здоровы. Сели в поезд. Тепло и хорошо. Как здоровье маленького? Христос с вами. Папа. Мама, Мария».

– Ошибок нет, Мария Николаевна. По крайней мере, я их не нашел, – сказал Яковлев. – Только, знаете ли, здесь нужно кое-что изменить. Текст пусть остается. Но подпись я поставлю свою.

– Это зачем же, товарищ Яковлев? – удивилась Мария.

– Затем, товарищ Ваше высочество, что так вернее дойдет.

– Да? А это… А это будет хорошо?

– Так будет очень хорошо, – заверил он.

– Ежели вы так считаете… Впрочем, мы же с вами товарищи. Да? Тогда спасибо, – она крепко пожала ему руку.

Уже открывая дверь из вагона в тамбур, комиссар услышал реплику Николая:

– Да, как же все-таки права наша Ольга! Как же она точно подметила: везет нашей Машке на комиссаров! Я вижу, он тебе очень понравился.

Яковлев задержал шаг.

– Может, и понравился! – с вызовом отозвалась дочь.

– Мошеть, ты и самуж за него хочешь? – ворчливо спросила Александра. – И выйтешь?

– Нет, замуж не получится, – грустно ответила Мария. – Я опоздала. С него комиссарочка глаз не сводит. А он с нее…

– Комиссарочька влюблена комиссара? – засмеялась Александра. – Ты и это заметила?

Мария вздохнула.

– Да. Она в него по уши втрескалась!

– Where you take such words, Mary? Who has learned thee[104]?



Яковлев закрыл за собой лязгающую дверь тамбура.



20. НИКОЛАЙ. ИЗ ТЮМЕНИ В ОМСК



Было уже заполночь, но поезд все еще стоял на станции Тюмень. Отъехать эшелон должен был четыре часа назад. Машинист нервничал: ему было приказано быть готовым к отъезду каждую минуту. И прошел уже четвертый час, он держал машину под парами, однако приказа все не было, и кочегар совершенно напрасно швырял в топку драгоценный уголь, который нашли в здешнем депо – в тендере узкоколейной «кукушки», заброшенной и покрытой ржавчиной и грязью.

В пульмане, где разместили Романовых, на стенках висели потускневшие, но совершенно целые, даже без трещин, зеркала, сохранилась обивка мягких диванов малинового бархата, хотя и потертая. Она и сейчас издавала легкий аромат французских духов. Действовали ватерклозет и душ, правда, горячей воды пока не было. Но скоро должна появиться – Седнев и Трупп затопили обе вагонные печки. Уже через полчаса заметно потеплело.

Мелкие, но характерные признаки нормальной жизни, уже подзабытой, сильно подействовали на Александру. Он медленно осела на бархатный диван и долго не шевелилась. «Да… – подумала она. – Была ли она, та жизнь, с собственной крышей над головой, с чистыми простынями, одеждой, бельем, с ванной, где холодная и горячая вода, с библиотекой, и прогулками во внутреннем саду Зимнего дворца без всякой стражи?.. Может, я просто сплю… А когда проснусь, вес вокруг будет, как прежде. Но когда же я проснусь?»

Сердце Александры мелко трепыхалось, как у пойманного воробья. В последнее время аритмия мучила ее чуть ли не каждый день. До тех пор, пока у Боткина имелся дигиталис, он с ней справлялся. Но вот дигиталис кончился. Лекарств не только в Сибири, но во всей России днем с огнем не сыскать. У тобольского провизора не было даже лавровишневых капель. Местные лечились, в основном, у знахарей.

Боткин попытался сам изготовить лекарство: три недели настаивал на водке цветы наперстянки. Однако настойка вызвала у Александры такой приступ аллергии, что Боткин испугался шока. Пришлось открывать драгоценную склянку с остатками морфина.

И сейчас Боткину и Марии, его неизменной помощнице, пришлось почти час растирать Александре руки и ноги, и лишь после этого Александре немного полегчало. Она расслабилась, успокоилась; сердце забилось легко и ровно. Наспех выпив стакан чаю и откусив крошечный кусочек пряника, легко уснула. Легла и Мария. Дорога ее тоже измучила вконец: она уже не могла даже разговаривать.

Николай осторожно открыл дверь и вошел к ним в купе. Александра время от времени вздрагивала во сне, говоря что-то неразборчиво по-английски. Мария спала тихо, как мышка. Один раз всхлипнула, по щеке ее медленно скатилась слеза, но дочь не проснулась.

Николай попытался тихо задвинуть дверь. Она сразу не поддалась, но вот, наконец, лязгнула и стала на место. Дочь тихонько простонала во сне, повернулась на другой бок и снова затихла.

Николай немного постоял в коридоре. Он тоже чувствовал невыносимую усталость. Каждый шаг давался с большим трудом. Казалось, что сосуды на ногах были наполнены не кровью, а жидким чугуном. Николай медленно пошел к себе, лег на диван и попытался уснуть. Но не смог. От его дивана тоже слегка пахло духами «Мадам де Коти», запах волновал Николая, и через час борьбы с самим собой он понял: не уснуть. Сознание раздваивалось – одна половина боролась за отдых, другая продолжала безостановочно и упрямо фиксировать все, что происходит вокруг.

Послышалось короткое и громкое шипение, запахло кипятком и влажным углем: это машинист снова в который раз стравил лишний пар. Простучали в коридоре офицерские сапоги с подковками, но, судя по тяжелой, переваливающейся, крестьянской походке, шел простой мужик, наверное, солдат. Шаги остановились у двери купе, стукнул приклад винтовки о пол. Затихло. Так, они поставили у его купе часового. Арест?

Он еще немного полежал, потом сел, надел френч – спать он лег в брюках, только отстегнул подтяжки. Натянул сапоги, открыл дверь и едва не столкнулся с двумя вооруженными часовыми. Это были люди из отряда Гузакова. Они стояли по обе стороны купейной двери. Винтовки с примкнутыми трехгранными штыками держали у ноги.

– Здравия желаю, – приветливо сказал Николай и улыбнулся. – Вас здесь, оказывается, двое. А мне показалось – один. Совсем ничего не слышу, старею, видно, и сам того не замечаю.

Оба часовых одновременно посмотрели на его пегую бороду и такую же, серых пятнах, голову. Именно в этот момент Николай вдруг ясно осознал, чего ему хочется больше всего. В душе, одеревеневшей от усталости и постоянной нервной жвачки, в эти секунды робко, словно ручеек в начале марта, пробивалось легкое, почти невесомое чувство радости, которое возникает, когда завершается один период в жизни с его жестким устоявшимся распорядком, стиснутым, словно бочка обручами, железными ограничениями и запретами, и наступает новый, еще не угнетающий грядущим жестким регламентом и потому радующий опьяняющим чувством иллюзорной свободы. Пусть Романовых здесь всего трое из всей семьи, пусть под охраной вооруженных людей. Но ведь и не в тюрьме. Конечно, и не на воле. Однако, если верить комиссару Яковлеву, худшее уже позади.

Николай продолжал молча улыбаться своим стражам и ощущал, как в его груди разливается теплая волна надежды и той самой несмелой радости, которая обозначила только что закончившийся очередной отрезок его жизни. Когда-то Распутин обмолвился, что с Богом человеку легче пережить горе, чем радость. Смысл его слов дошел до Николая только сейчас – в эти секунды, когда он, легко улыбаясь, смотрел на часовых, которые, сами того не подозревая, разделили сейчас с ним его сокровенные чувства.

– Здравия желаю, ваше вели… ваше высокоблагоро… господин-гражданин полковник! – весело отозвался часовой в солдатском мундире – истрепанном, выгоревшем почти добела, но чистом и аккуратно заштопанном. Приземистый, крепкий, как боровичок, выглядел он ладно. Правда, офицерские сапоги смотрелись на нем непривычно. Они сверкали даже в полутьме – вагон освещался только двумя фонарями, по одному у каждого тамбура. «Вот этот – солдат моего войска, моей армии. Сразу видно», – удовлетворенно отметил Николай, вспомнив «воинов» тобольской красной гвардии – расхлябанных, в грязных измятых гимнастерках с оторванными пуговицами, в шинелях без поясных ремней.

Второй часовой лишь хмуро кивнул, хотя и без враждебности, которую Николай научился распознавать в человеке с первого взгляда. Он был в хорошо пригнанном виц-мундире, и Николай решил, что перед ним – определенно бывший офицер.

Николай, все с той же улыбкой, спрятавшейся в усах, сделал шаг к окну. Виц-мундир резко его окликнул:

– Далеко собрались, полковник? Для вашего сведения: у нас приказ сопровождать вас везде!

Тепло в груди Николая стало медленно испаряться.

– Даже в ватерклозет? – с невольной иронией поинтересовался он.

– Так точно, господин-гражданин полковник! И в ватер тоже, – с веселым вызовом в голосе подтвердил боровичок.

– Неужели опасаетесь, что сбегу? От жены? От дочери? И куда? – в его голосе звучала легкая обида.

Солдатик пожал плечами, второй неприязненно посмотрел на Николая и ответил:

– Опасаемся другого, господин полковник. Вы сами должны понимать.

– Начальство говорит, что вы – наш самый дорогой багаж, – по-прежнему открыто улыбаясь, пояснил боровичок. – А на дорогое охотник всегда найдется! Уж народишко в наши-то времена так и зыркает – где что плохо лежит!

И он заливисто рассмеялся. Его напарник помрачнел еще больше.

– Вот как! – безрадостно вздохнул Николай. – Что же, если приказ, придется подчиниться.

Издалека послышался голос Гузакова:

– Разговоры на посту! – прикрикнул он, подходя ближе.

Часовые вытянулись.

– Не спится, – объяснил Гузакову Николай. – Вот вышел покурить. Не возражаете?

Тот кивнул и пошел дальше. Но через пару шагов остановился и сказал:

– Николай Александрович! Настоятельно прошу никуда не выходить без сопровождающих. Товарищи Тихомиров и Скрипник…

– Скрипка! – перебил его маленький солдат.

– Что? – не понял Гузаков. – Какая еще скрипка?

– Не какая, а какой! – внушительно поправил его солдат. – Это фамилия наша такая.

– А, понятно, – кивнул Гузаков. – Значит, товарищ Скрипка… Эти товарищи, – продолжил Гузаков, – ваша охрана, а не стража, Николай Александрович! Вы человек военный, и, думаю, вам видна вся серьезность обстоятельств.

– Да-да!.. Разумеется! – с готовностью заверил Николай. – Я очень вам благодарен, прошу тоже понять меня правильно.

– Постараюсь понять, – ответил Гузаков. – Надеюсь на такое же отношение и с вашей стороны.

И Гузаков двинулся дальше вагон.

Обида растаяла, на душе снова стало легче, и Николай даже замурлыкал под нос свой любимый романс:



А поутру она улыбалась

На балконе своем, как всегда.

Над цветком легко изгибалась.

И лилася из лейки вода…





Поймав взгляд маленького солдата, смущенно замолчал. Он забывал иногда, что у него совершенно нет музыкального слуха. Но как большинство музыкальных «глухарей», очень любил музыку, и особенно ему нравилось петь. О том, что ему медведь на ухо наступил, Николай не догадывался до самой женитьбы. Через месяц совместной жизни Александра категорически запретила ему песни на публике: «Императору можно быть строгим и жестким. Или милосердным и мягким. Но быть смешным император права не имеет!» – заявила тогда жена. С тех пор он пел только наедине с женой. Алиса охотно ему подпевала: голос у нее был несильный, но чистый и приятный, правда, от своего немецкого акцента она так никогда окончательно не избавилась. Музицировала Александра тоже с удовольствием, но только в присутствии родных и близких. Любила играть на рояле в четыре руки с дочерьми или с Анной Танеевой, дочерью начальника канцелярии ее величества. Чтобы Танеева могла бывать при дворе свободно, Александра присвоила ей шифр фрейлины, для чего Танеевой пришлось выйти замуж, и с тех пор она всем известна под фамилией Вырубова.

Николай раскрыл портсигар: там оставались только три папиросы. Поколебался и предложил часовым.

– Не угодно ли закурить?

Часовые переглянулись, солдатик было потянулся к портсигару, но, поймав взгляд товарища, руку отнял и ответил с тяжелым вздохом:

– Нам нельзя – служба…

– Мне приятно слышать ваши слова, – одобрил Николай. – Дисциплина прежде всего. Это я вам говорю как офицер… как бывший офицер хм… царской армии. Нет дисциплины – нет армии. Нет армии – нет государства. Враг в твоем доме и ты – пленный или раб его. А вот революционное правительство отменило в армии дисциплину и тем погубило ее, – не удержался Николай.

– Гражданин Романов! Требую немедленно прекратить лживую контрреволюционную пропаганду. Вы не можете называться офицером, коли так врете! – возмутился штатский. – Советская власть дисциплину в армии не отменяла. Все как раз наоборот! Есть приказ товарища Троцкого: если хоть один в полку не подчинился приказу командира – каждый десятый расстреливается на месте.

– Да-да, я несколько неточно высказался, – поспешно согласился Николай. – Безусловно, я имел в виду революционное Временное правительство – князя Львова, Керенского…

– Ну, это да, правильно, – подтвердил солдатик. – В нашем полку после февраля все приказы командиров шли только через солдатский комитет. И ежели комитет говорил, что приказ неправильный, то и не выполняли. Но все было правильно. Все по закону.

– Что же это за закон! – укоризненно сказал Николай. – Это преступление, а не закон. И часто отменял комитет приказы командиров?

– Да почитай, все отменял! – отвечал солдатик. – Особливо приказы в атаку. И то, гражданин полковник: как же идти в атаку, если сапоги у тебя – на картонной подошве? Мне такие и достались. Хорошо, потом аглицкие ботинки выдали с обмотками. Да что обмотки по нашей-то грязи! Опять– таки, снарядов по неделям не было, патронов – тоже. С самого начала кампании даже винтовок всем не хватало. Вот и жди, покуда товарища убьют. Берешь его винтарь. Чем там, в Петрограде ваши генералы думали? Драконы они хищные, а не генералы! Вот их всех и надо было, господин-гражданин император, отправить на фронт!.. Враги трудового народа, словом…

– Да, – сокрушенно проговорил, – это уже… да… никуда…

– Немцу тоже было не сладко, – продолжил боровик. – Голодали германцы. И мы тоже гнилое пшено в окопах ели. Однако же винтовка была у каждого германца. И патроны. Поэтому наш солдат и рад был, что комитеты можно было созывать. Это ж не война была, а сплошь смертоубийство, изничтожение человека на корню. Теперь вон пахать некому! Не стало мужика. Все на фронтах закопаны. В наших краях есть деревни, где сплошь одни бабы остались. На себе пашут!

Солдатик замолчал и смущенно кашлянул. Он только сейчас сообразил, что перед ним стоит самый главный дракон. И, словно извиняясь, продолжил спокойнее и вполне дружелюбно:

– Вам бы, гражданин полковник, хорошо объяснить народу, зачем начали эту войну и перебили столько людей. И почему в нашей роте приходилось на немцев с дрекольем идти, а не с винтовками. Народ у нас отходчивый, все поймет. Мы ж все-таки православные. А вам на совести станет легче…

Негромко, со спокойным убеждением, Николай проговорил:

– Все не так просто… простите, как ваше имя и отчество?

– Я же сказал только что: фамилия моя Скрипка, звать Иван Филимонов. Саратовские мы, – ответил солдатик.

– А служили, Иван Филимонович, где? Мне ваше лицо кажется знакомым. Как минимум, один раз мы с вами где-то виделись.

У Николая была феноменальная память на лица.

– Я с четырнадцатого года на войне. Начинал в Пруссии. Командующим был генерал Самсонов. Слыхали про такого? Он еще застрелился.

Николай кивнул:

– Да, слыхал…

– Немцы там почти всю армию и размолотили. В два счета. Загнали нас в котел. Оттуда мало кто выбрался. Мне вот повезло – живой. А генерал Самсонов той же ночью застрелился. От позора, говорят. Но мертвые от того его самострела не воскресли. Раненые не выздоровели. Инвалидам руки-ноги никто не пришил на место… Немцы нас тогда, как курей ночью, взяли. Да, как курей! Вот побежали мы. Ночью бежали!.. Чтоб он не успел окружить. Лесом, в темноте, наощупь. Ни огня, ни фонарей. Даже месяца не было на небе. Куда шли, где германец – никто из офицеров не знал, пока утром не вышли на дорогу. А он тут нас уже поджидал. И стал из пушек расстреливать. Там меня и ранило. Откуда ж немец узнал, где мы выйдем? Значит, были наши офицеры изменники… А еще я своими ушами слышал, как штабные говорили, что у них новых войсковых карт нет. А те, трехверстки, что есть, так еще с той войны они, что при Наполеоне Бонапарте была. А где новые? Куда их снесли? Скажу так: все высшие чины были немецкие шпионы, один к одному. Их-то всех судить надо и по расходной ведомости пустить. Они солдата не жалели. Сколько загубили душ, никто не сосчитал…

Николай почувствовал, как слегка заныл левый мизинец, в центре груди появилась уже знакомая ноющая боль. Но сейчас же отступила – он даже испугаться не успел.

– И что же дальше? – спросил Николай.

– Дальше? – вздохнул солдатик. – Дальше было хорошо. Меня сначала в санитарный поезд сдали, привезли в Питер, в госпиталь. Там я с вашей супругой познакомился, и с дочками вашими. Они служили сестрами милосердными. Мне перевязки меняла сама Александра Федоровна, – улыбнулся солдат Скрипка. – Строгая она у вас, но перевязывала хорошо – бережно, не больно. Спасибо ей…

Николай почувствовал, что глаза у него наливаются влагой. Он кивнул и опустил взгляд на пол.

– И дальше?

– А потом еще лучше! – насмешливо воскликнул солдат Скрипка. – После госпиталя – снова под ружье! На бойню. В шестнадцатом году, как раз двадцать четвертого декабря, рота наша стояла в Могилеве. Вы, ваше бывшее величество, Николай Александрович, тогда поздравляли нас всех с Рождеством. Солдатам дарили по пятьдесят копеек, унтер-офицерам – по золотому рублю. Мне рубль дали. Берегу, не трачу. Внукам покажу, если дожить получится…

Николай достал носовой платок, помял его в руках, потом сложил вчетверо и положил обратно в карман френча.

– Иван Филимонович, голубчик! – обратился он солдату Скрипке. – Вот ведь как вы несправедливо сказали: «все офицеры были изменники!» Ну, разве так можно! Да, были в русской армии предатели. Как в любой другой. Но в нашей армии их было очень и очень мало. Вот – был такой полковник Мясоедов. Его настигла справедливая кара… – тут Николай слегка понизил тон: он так никогда и не был до конца уверен, что Мясоедов был действительно шпионом[105]. – Но остальные офицеры – они же тоже свою кровь рядом с вами проливали. Все ведь не так просто, как кажется со стороны! Начнем с того, что эта злосчастная война была Отечественной. Надо было спасать Россию…

Второй презрительно фыркнул.

– А разве на Россию кто-нибудь тогда напал?

Николай развел руками.

– Что же ты, братец, такие вопросы задаешь!.. А немцы, австрийцы, турки, венгры? Неужто забыли, кто был наш противник?

– Да, наверное, забыл… – насмешливо подтвердил боевик. – Но разве они входили к нам? Что-то не помню. А то, что мы перешли чужую границу и влезли в чужую державу, это я помню хорошо.

– Разве Польша – чужая территория? – возразил Николай. – Территория Российской империи. Почти сто пятьдесят лет! Это знает любой гимназист…. Простите… не имею чести знать ваше имя и отчество.

– Тихомиров. Алексей Николаевич Тихомиров… – нехотя бросил боевик. – Преподаватель реального училища. Бывший. Географию приходилось читать-с. Помнится, в Польше всегда жили поляки, а не русские. Вот за то, что я это помнил, вы и ваши сатрапы и отправили меня по Владимирке[106].

Николай ответить не успел. Вмешался бывший унтер-офицер Скрипка.

– Вот наш ротный все долбил и долбил: «Дарданела и Дарданела! Нам нужна Дарданела!» На кой ляд? Что, у нас своей земли не хватает? Только ее по справедливости разделить надо. А что в той Дарданеле? Может, ее и вспахать нельзя?.. Может, там одни камни. Кто ее видел?

– Да, вы правы, – сказал Николай, скрывая улыбку. – Пахать там нечего. Потому что Дарданеллы – это, видите ли, морской пролив, море то есть.

– Ну вот! – заявил бывший унтер. – Даже земли там нет! Зачем народ туда погнали на погибель?

– Иван Филимонович, голубчик, – сказал Николай как можно мягче. – Нас тогда просили о спасении наши православные братья – сербы. Умоляли. Триста лет они страдали под турецким игом, истекая кровью под плетью и мечом врага. Но выстояли, сохранили веру, язык, обычаи. В то время как других славян, их соседей в Боснии, турки омусульманили. Других соседей, таких же единокровных славян – хорватов – окатоличили немцы и австрийцы. Разве маленький несчастный, гордый и смелый сербский народ не вправе был рассчитывать на нас, на старших единокровных братьев-славян? Не будь России – весь мир им враг. Вот есть поговорка у сербов: «На небе – Бог, а на земле Россия». Если на ваших глазах разбойник будет убивать женщину с детьми, неужели вы пройдете мимо? Не станете спасать? Или вы, Александр Николаевич?

– Только не голыми руками. А вот вы русского солдата послали за Сербию воевать, но оружия не дали! – отрезал Тихомиров.

– Мне, по правде говоря, тоже жалко сербов: простой человек везде страдает, а дворяне и мироеды везде жиреют на нашей крови! – вставил бывший унтер-офицер Скрипка. – А у меня своя семья – двое детей. И у брата шестеро. Так что, царь-батюшка вы наш, хоть и бывший, у меня и у народа на первом месте – моя семья, мои дети, моя земля, мое хозяйство. Потом и другим можно помочь. А что, француз по-другому думает? Он что – сначала сербам помогает, а потом себе? Или англичанин?

– Тем-то и отличается русский от англичанина… – мягко возразил Николай.

– Дурак, значит, если отличается! – убежденно перебил унтер-офицер Скрипка. – А скажите, ваше бывшее высокоблагородие, русский что – не человек? Англичанин, француз может о себе, о своей семье, о деревне сначала думать, а русский – нет? Теперь, видно, англичанин еще больше поумнел. И без русского воевать с немцем не хочет! …И насчет земли что хочу сказать. Не сказать, а спросить. Ответьте мне, коли сможете. Мой дед и отец были крепостными. Государь ваш дедушка – Царство ему небесное – освободил крестьянина. А земли не дал. «Выкупай у барина», – сказал. Откуда у мужика деньги? Он пять дней в неделю на барина пахал и только один для себя – даже в Христово воскресенье, когда и работать-то грех. А потом вы его отобрали от сохи, и погнали на немецкие пушки защищать сербов… Мне, господин бывший царь, сербов тоже жаль, как и других простых людей, как любого трудящегося крестьянина во всем мире жаль. Но когда мне о них думать? У нас в Саратовской губернии – а я оттуда родом – из пяти лет четыре года обязательно недород. Такие уж у нас места, такая земля… Люди хлеб едят с лебедой. Дети мрут – каждый второй еще грудным. Скотину уже в марте кормим соломой с крыши. А почему? А потому как нет земли! И подати с недоимками такие, что никогда мужик не сможет стать человеком – только на барина, кулака-мироеда и на капитана-исправника работает. А уж если жид откроет корчму в деревне – все! Хана деревне всей! И бабы водку пьют, и дети. Так что надо сначала о своем мужике думать, потом и о сербах можно… А ты, царь-батюшка, того не сделал. И вот что твоя война за сербов нам принесла: деревня наша Тихие Воды – небольшая, церкви своей нет, есть в соседнем селе. Мужиков перед войной было восемьдесят душ. Вернулись пятнадцать, семь – калеки. Сосед мой Иван Перепелкин, ему только девятнадцать годов было, здоровый, работящий – вся семья у них такая. Только-только женился – война. Вернулся не мужиком, а «самоваром».

Николай недоуменно поднял правую бровь.

– Как вы сказали? «Самоваром»?

– Неужто не знаете? А еще царем служили! Офицер – и не знаете, какие «самовары» на фронте делают. Без рук, без ног – и есть самовар. Только голова и тулово! Чем пахать? Чем за бороной идти? Чем сеять? Чем косить? А? Вы ему ноги-руки возвернете?

Оба часовых с мрачным интересом ждали, что он скажет. Николай дрожащими руками открыл портсигар, снова закрыл. Потом вспомнил, зачем открывал, вытащил папиросу, закурил, несколько раз подряд сильно и глубоко затянулся, но возразить не смог.

Он отошел к окну, немного опустил раму. В вагон пахнуло весенней сыростью и печным дымом. Настроение было отвратительным. Но он сам себя успокаивал: «Сказано же в Писании – не мечите бисер перед свиньями. Дурацкий спор, идиотская дискуссия… Не следовало начинать. Что может понимать в высшей политике полуграмотный дезертир или террорист? Учитель – хорош!.. Чему он может научить детей? Кого воспитает? Таких же террористов. Нет, это в русском человеке не исправить – рассуждать о чем угодно, не зная совершенно предмета…»

Он постепенно успокоился. Зачем же все-таки Яковлев их везет в Москву? И что дальше? Что с семьей? В чудеса он никогда не верил, и в нынешней ситуации чуда не ждал. Единственное что можно с точностью утверждать, – он пока им нужен. Зачем? Для какой-то сделки. С Лениным? Троцким? Или с кузеном Вилли?

«Нет, – рассуждал Николай сам с собой. – Если бы Вилли решил спасти нас, хотя бы одну только Аликс с детьми, то уже на второй день после Бреста мог бы нас вытребовать. Сразу! Ведь каждый день с нами действительно может что-нибудь случиться… нежелательное. Отказать большевики ему не посмели бы. Наоборот, имели бы возможность что-нибудь потребовать. Ведь мы для них всего лишь багаж, «груз» – так, кажется, сказал бывший унтер Иван Скрипка… Суд? Будь что будет. Я давно готов. Исход предрешен. Приговор известен. Другого не будет. Главное, чтобы Ленин и Троцкий не взвалили на Аликс и на детей ответственность. Нет, не посмеют. Дикость даже предполагать такое! Хотя… еще не было в Европе революций, которые оставили в живых свергнутых монархов. В этом смысле римляне и даже варвары были гуманнее. Да и пророчества…»



Многочисленные пророчества подвижников и святых Русской православной церкви, не оставляли Николаю никаких иллюзий. Последним, самым грозным и окончательным было пророчество Распутина. Старец записал и передал Николаю за несколько дней до своей смерти. Чувствовал Старец свою смерть, но пошел к ней навстречу. Как Христос. А он, хозяин земли русской, не посмел даже покарать убийц старца – князя Юсупова, бессарабского помещика депутата Пуришкевича и их сообщников – великого князя Дмитрия Павловича, ротмистра Суханова и доктора Лазаверта. И дело даже не в том. Вернее не только в том, что они хладнокровно, со звериной жестокостью убили человека – целителя, единственного в мире, кто спасал от мучений и от смерти сына.

Никогда Николай не забудет те страшные десять дней и ночей, когда Алексей, страдая от боли в ушибленном суставе, кричал почти без перерыва на весь Александровский дворец. От его криков некуда было деться. Они были слышны даже на других этажах. Лишь на полтора-два часа он забывался в полусне. Но, проснувшись, снова кричал на весь дворец одно и то же: «Мама!.. Мама!.. Больно!.. Спаси!.. Господи помилуй!» Тогда никто не сомневался, что дни и часы мальчика сочтены. Лейб-медики Федоров и Боткин шепотом посоветовали Александре готовиться к самому худшему.

Сразу же после консилиума Александра послала Распутину в Покровское телеграмму с просьбой помолиться о сыне. Через час получила ответную: «Маленький будет жить. Григорий».

Через двадцать минут случилось чудо: Алексей неожиданно уснул – глубоко и спокойно. Он проспал почти сутки. Боль прекратилась. Гематома на колене стала на глазах рассасываться, отек спал, и через два дня мальчик уже был почти здоров.

Убийцы лишили жизни целителя, которому сам Господь дал силу врачевания, кара должна была последовать неотвратимая и справедливая.

– Он был проходимцем и мошенником! Он лез в государственные дела! – гремел великий князь Николай Николаевич. – Он влиял на императрицу! Он компрометировал ее. Она писала ему письма!..

Терпение Николая в кои веки лопнуло, он неожиданно взорвался.

– Дядя Николай! Ваше высочество! Как вы можете повторять этот бред! Письма! Я тоже писал Распутину письма. Так что же – он меня тоже компрометировал? Если вы читали мерзость расстриги Илиодора[107] и хоть на секунду допустили, что в ней может быть напечатана правда, то прямо вам скажу: мне очень не хочется разочаровываться. До сих пор мне казалось, что самый умный и порядочный человек в России – это вы!

Николаша от такого афронта просто онемел, только таращился на неожиданно осмелевшего племянника. Козлиная бородка великого князя дрожала. Он, никогда и ни перед кем не робевший, не мог, к собственному удивлению, произнести ни слова.

– И, наконец, когда вы поймете, что отношение мое и Аликс к Распутину – наше семейное дело, куда никто не смеет совать свой нос, даже вы! Да, мне приходилось с ним говорить на государственные темы. И что? Но ведь с вами я тоже говорю на государственные темы. Слушаю ваши советы. Часто поступаю по вашим рекомендациям. Значит, вы тоже вмешиваетесь в государственные дела? Да именно так – по вашей же логике. Так может, не Распутиным должны были заняться Пуришкевич и Феликс с Дмитрием?..

Николай вытащил папиросу, сделал несколько жадных затяжек и, наполовину не докурив, бросил.

– Я вам скажу, почему некоторых – не будем уточнять кого! – трясет от зависти и ненависти к Распутину. Да потому, что впервые при дворе появился простой русский человек. Простой крестьянин. Человек из самой гущи народа, много видевший и много испытавший. Жизнь народа, настоящую жизнь России он знал лучше, чем вы, чем любой из моих министров, да и больше чем я… Прошу вас, дядя, умоляю: больше никогда не говорите мне о Распутине! – он замолчал.

И добавил, уже мягче:

– Прошу прощения за то, что я отобрал у вас так много времени… Вы, наверное, спешите.

И Николай демонстративной тщательностью стал рассматривать бумаги на своем столе – у него не было личного секретаря и поэтому ему часто приходилось работать до поздней ночи.

Николаша задом открыл дверь кабинета и зазвенел шпорами по лестнице.



Между тем, еще вчера Николаша восторгался Распутиным. Старца ему открыли жена Стана, черногорская принцесса, и ее сестра Милица, жена великого князя Павла Николаевича. «Die schwarze Mдdeln» – черные бабенки, как называла их Александра. Они и ввели Распутина и во дворец.

Но уже в пятнадцатом году Николаша, тогда Верховный главнокомандующий, сильно изменился в своих мнениях. Однажды Распутин прислал ему телеграмму, в которой сообщал о своем желании прибыть в ставку и помолиться о победе русского воинства. Николаша немедленно ответил: «Приезжай: повешу». Распутин не приехал.



Теперь, после того как Россия убедилась, что убийство старца останется безнаказанным, в стране, и, прежде всего в верхах, произошло самое ужасное. Россия поняла: теперь можно все!

На самом деле крестьянин села Покровское Тобольской губернии Распутин-Новых не был виновен даже в сотой толике тех грязных дел, которые ему приписал сначала шеф жандармов Джунковский, а потом высшее общество, для которого газетное слово было сильнее, чем Святое Писание. Поначалу Николай пытался объяснить самым близким, что химера Распутина создана с одной целью – расшатать трон, а с ним и самодержавное устройство России. Напрасно. Даже Сандро – самый здравомыслящий и порядочный из всех Романовых, тоже верил светским мерзостям.



Николай ощупал левый карман френча. Последнее письмо Распутина на месте. После смерти старца Николай не расставался с этим письмом никогда. Листок, исписанный каракулями полуграмотного мужика, чей почерк сразу разобрать невозможно, пожелтел и потерся на сгибах. Но Николай помнил последнее предостережение старца наизусть.



В 1908 году, когда Австрия захватила Боснию и Герцеговину, Николай растерянно размышлял, стоит ли России вмешиваться. Проницательный старец тогда сразу понял, что заботит царя. Он умел читать мысли. И прямо заявил: «Я вижу, Папа, ты уже позабыл японскую. Рано забыл! Еще не остыла та кровь русская, а ты уже новую задумал проливать. Папа! – возвысил голос Распутин. – Сам Господь говорит сейчас тебе через меня. Балканы не стоят русской крови!» И тем охладил императора.

В августе 1914 года, когда была объявлена мобилизация, Распутин прислал из Покровского телеграмму: «Папа! С войной придет конец России и тебе, и Маме и деточкам, ты потеряешь всех до последнего человека. Молюсь за тебя и за Маму и за весь русский народ. Вразумись. Григорий».

В тот вечер у них была Вырубова. Обе женщины встревожились, увидев, что Николай, дочитав телеграмму, побагровел. Ничего никому не объясняя, Николай медленно смял телеграмму в клочок, сунул ее в карман и вышел, не попрощавшись с Вырубовой.

Распутин не унялся. Через две недели – армия была уже на марше – Александра, заплаканная и осунувшаяся, после завтрака отдала Николаю письмо:

– От Нашего Друга, – тихо сказала она. – Прочти без меня.

Он решил прочесть вечером. Однако просидел над бумагами допоздна. Нащупал в кармане сложенный пополам конверт. Но открывать не стал – сильно устал. Он даже не стал, как обычно перед сном, читать своего Щедрина, погасил настольную лампу с розовым шелковым абажуром, подлил немного масла в лампадку перед иконой Серпуховской Божьей матери «Неупиваемая чаша». Электричество во дворец провели лет шесть назад, обитатели дворца – семья и обслуга – привыкли к его яркому свету, но в качестве ночника новомодная лампа не годилась. «Завтра, – успел подумать он, стремительно погружаясь в первые сновидения. – Все лучшее – на завтра…»

Утром, после кофе без сахара и сливок (сливки и сахар к кофе в семье всегда считались баловством и позволялись только по праздникам, иногда по выходным) Николай вышел в парк. Было только девять часов, но белесое августовское небо обещало такую же невыносимую жару, как и вчера. Николай попытался представить себе, как стремительно, с песнями, прибаутками и посвистом русские войска переходят западную границу. И как бегут по улицам прусских городков и деревень, прячась за кустами, словно зайцы, испуганные немцы, бросают на дороге тяжелые каски с острыми шишаками, короткие карабины с примкнутыми штыками-ножами. Иначе быть не может. Все рассчитано. Два стремительных броска: армия Реннекампфа – направление север, и армия Самсонова – северо-запад – обеспечивают стремительный захват Пруссии, и на этом первый этап осенней кампании будет закончен. Второй этап – с наступлением первых холодов, когда замерзнут дороги, выпадет снег и можно использовать телеги и сани, поскольку пропускной способности железных дорог Российской империи катастрофически не хватало.

Перейдя границу, русские войска почти сразу потеряли управление, с трудом ориентировались на местности. Командиры часто не имели понятия, где в данный момент находятся.

Очень скоро войска, входя в ту или иную прусскую деревню или городишко, сначала понемножку, несмело, а потом открыто занялись грабежами. Так командование русское командование уже с первых дней обеспечило противника прекрасными разведывательными данными – с помощью местного населения, ставшего первыми жертвами мародерства. Вдобавок штабы не имели даже самых примитивных шифров и обменивались информацией и получали приказы «искровками» открытым текстом. За что германцы, безусловно, должны были представить к высоким наградам весь Российский генштаб поголовно.

Тем не менее, Николай по нескольку раз в день получал из Ставки и от военного министра донесения о неумолимом и неудержимом продвижении его победоносной армии на запад. Успехи войск превзошли все его ожидания. Русский «паровой каток» сметает все на своем пути. Война началась хорошо. Что тут еще мог сказать Распутин? Предостережения и пророчества сибирского старца опровергла жизнь. Значит, и отец Григорий не всемогущ. Видимо, он и сам это понял, потому что на четвертый день войны он заявил уже совсем другое, и его слова даже процитировал даже «Гражданин» – газета, которую издавал князь Мещерским. Князь люто ненавидел Распутина, однако же, напечатал – без комментариев, без злобы и ругани. И правильно. Отец Григорий сказал: «Ежели ввязались в войну и ничего не вернешь, то всем нам надо постоянно и усердно молить Господа, чтобы он даровал победу русскому оружию – Святой Руси – над европейскими и еретиками и басурманами».

Вернувшись с прогулки, царь взялся за письмо. Распутин, который и сам не всегда мог разобрать собственный почерк, на этот раз написал ясно – аккуратными печатными буквами. Царь бросил взгляд на первые строчки и дальше читал уже не останавливаясь. Дойдя конца, перечитал снова… Потом в третий раз – медленно, вникая в каждое слово[108].

«Государь Земли Русской! Огромная туча, полная горя и несчастия, нависла над Россией, темная, и никакой свет через нее не проходит. Прольется море немереное слез и еще больше крови, и какие слова мне найти, чтоб ты увидел тот неописуемый ужас. Знаю, войну тебе навязали, а они не знают, что она значит неминуемую гибель. Тяжка Божья кара, если к разуму не прислушаться. Царь-отец не должен позволить безумцам уничтожить себя и его народ. Даже если победим германца, что будет с Россией? Она и без того больна страшно и смертельно, еле дышит. Крестьянство погибает от тяжкого труда, голода, нищеты и темного невежества, и нет предела и края свирепостям твоих начальников. О таком великом бедствии никто не помышлял с начала времен, когда Россия умоется кровью. Страшная гибель, и горю не видно конца. Григорий».

«Сколько можно об одном и том же? – раздраженно подумал Николай. – А если он не только мне рассказывает о своих видениях… Тут же запишут в германские шпионы». Он сунул письмо в ящик стола, куда складывал бумаги, уже не нужные, но еще не предназначенные к уничтожению. И забыл о нем вплоть до своего ареста. Вспомнил он об этом письме, когда лихорадочно сжигал свой архив.

В тот же первый год войны, в ноябре четырнадцатого, Распутин снова появился Петрограде. Он довольно быстро оправился после удара ножом в живот, который нанесла ему монахиня-сифилитичка Хиония Гусева. Старец открыто говорил своим почитателям, не соображая, видно, что подобные разговоры во время войны могут быть расценены как вражеская пропаганда.

– Слишком много мертвых, раненых, вдов, сирот… Слишком много разорения, слишком много слез… Подумайте о всех несчастных, которые не вернутся более. И скажите себе, что каждый из них оставляет на земле пять, шесть, десять человек, которые по нем плачут… я знаю деревни, большие деревни, где все в трауре. А те, которые возвращаются с войны увечными калеками – они в каком состоянии? Больше двадцати лет будут пожинать в России только горе. Против воли Божией Россия вступила в войну. Христос Сам горько плачет, видя потоки слез и крови и слыша стоны, возносящиеся нему с земли Русской. Но им, генералам и министрам, гибель народная не мешает ни есть, ни пить, ни веселиться. Увы, не им одним отольется кровь русского крестьянина-хлебопашца, собирающего днесь самую кровавую жатву. Она отольется и Отцу земли Русской, ибо царь – отец всех крестьян русских, а детей своих не защитил. Возмездие будет ужасным.

О том, что Распутин ведет изменнические разговоры, Николай вскоре узнал от министра внутренних дел Хвостовая, которого именно старец в свое время проталкивал на эту должность.

– Надо как-то ему подсказать, – заметил царь, выслушав доклад Хвостова, – чтобы он как-то… сдержанней, что ли, высказывался. Не понимает разве вреда?

Хвостов рьяно взялся выполнить царскую волю: велел подготовить убийство старца. Но не успел. Сам Распутин не догадывался, с какой стороны ему грозила смертельная опасность. Узнал только после отставки Хвостова от товарища министра внутренних дел Степана Белецкого, который охотно продавал своего теперь уже никому не опасного шефа.

Старец был сильно огорчен. Александра долго не могла успокоиться и требовала наказать Хвостова. Николай же сделал для себя другой вывод: не так уж и всемогущ Распутин, и не все ему открыто, если он даже предположить не мог, что Хвостов, обязанный своей карьерой старцу, готовил его убийство.

В конце концов Николай приказал графу Фредериксу и дворцовому коменданту Воейкову, который приходился Фредериксу зятем, больше не пускать Распутина ни в Зимний дворец в Петрограде, ни в Александровский в Царском Селе. Но скоро Распутин через Александру обратился к царю с просьбой не призывать в действующую армию его сына Дмитрия, который имел законное право на отсрочку. Царь оставил прошение Друга без внимания и даже не ответил ему. Не помогли и просьбы Александры.

– Мы не можем быть такими неблагодарными! – настойчиво убеждала она мужа, – Особенно после того, как он спасаль Бэби!

– Но мы не можем и давать повода для досужих разговоров, которые обязательно превратятся в клевету! – возражал царь.

И она смирилась. Единственное, что смогла императрица, – определить сына Распутина служить в санитарный поезд, который царица содержала на свои личные деньги. Сам же Распутин замолчал – вообще ничем не напоминал о себе. Николай решил, что теперь, после истории с сыном, Распутин обиделся и больше не будет к царю обращаться с просьбами или наставлениями.



Однако Распутин обратился к царю еще раз. Последнее письмо старца он неожиданно обнаружил в своих бумагах.

«Русский Царь!» – так оно начиналось. Эти слова царь воспринял, как выстрел в тумане. Никогда до сих пор Распутин не позволял себе такого торжественно-угрожающего обращения к Николаю, которого всегда называл Папой.

«Русский Царь! Я пишу это письмо, последнее письмо, которое останется после меня в Петрограде. Я знаю, что умру до 1 января 1917 года. Я хочу напоследок сказать Русскому Народу, Папе и Маме, и Детям, и всей Русской Земле, что им надо знать и понять. Если я буду убит обычными убийцами, особенно своими братьями, Русскими Крестьянами, то ты, Русский Царь, не должен бояться за себя и за Детей своих – они будут править в России еще сотни лет. Но если я буду убит боярами и дворянам твоими, если они прольют мою кровь и она останется на русских, то двадцать пять лет им будет не отмыть моей крови со своих рук. Им придется бежать из России. Братья будут убивать братьев. Все будут убивать друг друга и друг друга ненавидеть, и через двадцать пять лет ни одного дворянина в России не останется. Царь Земли Русской! Если услышишь ты звон погребального колокола по убитому Григорию, то знай; если в моей смерти виновен кто-то из твоих родственников, то никто из твоей семьи, никто из твоих Детей не проживет больше двух лет. А если и проживет, то будет о смерти молить Бога, ибо увидит позор и срам Русской Земли, пришествие Антихриста, мор, нищету, порушенные храмы Божии, святыни оплеванные, где каждый станет мертвецом. Русский Царь! Убит Ты будешь Русским Народом, и погибнет Земля Русская. И я гибну, погиб уже. И нет меня более среди живых. Молись, молись, будь сильным, думай о своей Благословенной Семье. Григорий»[109].

Письмо в незапечатанном конверте кто-то положил в общую стопку ежедневной почты. Распутинское предсмертное послание подложил ему, безусловно, кто-то из ближнего круга. Николай был уверен, что Вырубова. Именно в эти дни она бывала во дворце, правда, скоро и уходила после короткой встречи с императрицей. Николай столкнулся с ней на пороге спальни императрицы: Александра уже вторую неделю лежала в постели: нынешний приступ радикулита был самым тяжелым за всю жизнь. Даже легкий кашель отдавался в позвоночнике и по всему телу невыносимой болью. Она не жаловалась и молча страдала. Боткин и Федоров помочь ей не могли. Самые дорогие патентованные лекарства, которые они выписывали из Германии и Франции, уменьшали боль на какие-то два-три часа, а потом мучения возобновлялись с новой силой. И в глазах жены Николай каждый день читал немой упрек. Распутин наверняка поставил бы императрицу на ноги или, по крайней мере, уменьшил ее страдания. Но во дворец ему хода нет. И Николай решение свое изменить не мог, потому что знал: уже в тот же день весь Петроград станет обливать его и Александру помоями.

В первую минуту он Вырубову не узнал. Она чудовищно потучнела и постарела. Волосы были усыпаны пеплом седины, под глазами – круги, и не синие, а почти черные. Вырубова еле передвигалась, с трудом волоча ногу, раздробленную в железнодорожной катастрофе.

– Аннушка! – произнес Николай.

Вырубова вздрогнула: она тоже сразу не узнала императора. Смутилась, покраснела, неловко сделала книксен и, не сказав ни слова, поковыляла дальше. Определенно, мыслями она была где-то бесконечно далеко, в каких-то других мирах. «Да, ведь и ее отец Григорий и вернул-то домой из тех самых миров, с того света. И точно так же позвал ее…» – вспомнил Николай, и сердце его внезапно пронзила короткая, перехватило дыхание, боль толчков отозвалась в пальцах левой руки – мизинце и безымянном. Приступ грудной жабы[110] длился всего пять-шесть секунд, но их оказалось достаточно, чтобы Николая охватил страх смерти, всегда сопровождающий такие приступы, лоб покрылся холодным потом.



…Тогда, после крушения Царскосельского поезда, Вырубову с большим трудом освободили из-под смятого вагона. Она и сама почти превратилась в кровавую лепешку с раздробленными костями. Распутин узнал о катастрофе и о несчастье с Вырубовой от графини Витте. Как раз днем раньше Николай получил от Джунковского доклад, в котором шеф жандармов сообщал о пьяном кутеже Распутина в ресторане «Яр», где старец, сняв штаны, шокировал певичек и всех желающих дам видом своих гениталий и разъяснял всем, в какой восторг он приводил этим орудием императрицу Александру и ее дочерей – иногда поодиночке, иногда нескольких сразу. Николай был так разгневан и потрясен, что ему сразу даже в голову не пришло проверить эту чудовищные сведения, хотя достаточно было запросить первоисточники.

В тот же вечер граф Фредерикс протелефонировал на Гороховую, 62, где квартировал Распутин. Сообщил царскую волю: отныне, от сего часа, старцу окончательно запрещено появляться. И вообще навсегда забыть о своих отношениях с венценосными супругами. Последнее пожелание Фредерикс прибавил от себя и услышал в телефонной трубке в ответ насмешливое хмыканье Распутина. «Ладно, старый! – заявил ему Григорий. – Сами придут…»



Когда Николай и Александра после крушения примчались в Царскосельский госпиталь, у Вырубовой начиналась агония. И Александра решительно предложила позвать к умирающей Анне старца. Но мать Вырубовой шумно запротестовала:

– Никогда!.. – заявила она, – Никогда я не подпущу этого хлыста к моей несчастной девочке!

– Так ведь она умирает, – шепотом воскликнула царица. – А вдруг…

– Никогда! Пусть умрет, но предстанет перед Господом, а не перед Сатаной! – закричала старуха.

От графини Витте Распутин узнал, что царь с царицей находятся госпитале, куда привезли Вырубову умирать. Немедленно собрался в Царское – пешком, потому что движение поездов еще не было восстановлено. Выручила графиня. Настояла, чтобы Распутин воспользовался ее автомобилем. Шофер доставил Распутина в больницу за тридцать минут.

Вырубова не дышала уже пять минут и начала медленно холодеть. Врач, она же начальница госпиталя Гедройц, констатировала смерть.

В палату ввалился Распутин. Не обращая на присутствующих никакого внимания, он подошел к Вырубовой и, взяв ее за руку. Лицо его побагровело почти дочерна, на лбу веревками вздулись вены. Затем тело старца охватила мелкая дрожь.

– Аннушка, – хриплым шепотом произнес старец. – Аннушка, ты слышишь меня? Проснись, поглядь на меня…

Николай переглянулся с Гедройц. Та едва заметно пожала плечами и скептически покачала головой: что может услышать покойница? Ничего. Покойники слышать не могут. Это известно всем, кроме мошенника и шарлатана Распутина. В следующее мгновение Гедройц застыла, словно жена библейского Лота, превратившаяся в соляной столб. Вырубова, только что скончавшаяся, приоткрыла глаза и прошептала:

– Слышу… Отец Григорий, помолись за меня…


Распутин отпустил ее руку, бессильно свесившуюся с кровати.

– Поправится… будет жить… – еле слышно прошептал Распутин.

Кровь схлынула с его лица, он стал бледен до желтизны. Шатаясь и едва волоча ноги в черных лаковых сапогах, направился к выходу. И на пороге упал в обморок, ударившись об пол головой.

Через два месяца Вырубова уже ходила самостоятельно, хотя и с костылем в первое время.



… Через шесть дней император был оглушен новостью о внезапном и таинственном исчезновении Распутина. И что под подозрением Феликс Юсупов, которого старец сумел отвратить от гомосексуальных наклонностей. Но к вечеру того же дня царю доставили от Юсупова большое письмо. Феликс всячески отрицал свою причастность к исчезновению и к убийству Распутина, Письмом он выдал себя с головой: в тот день еще никто не знал и не говорил об убийстве. И тем более еще никому не пришло в голову подозревать Юсупова.

Труп Распутина нашли только через несколько дней – на льду Малой Невы близ Петровского моста, где убийцы затолкали старца под лед.

Вскрытие показало, что старец, с двумя пулями в легких, с одной в поясничном отделе позвоночника и с одной в горле, еще оставался жив и отчаянно боролся со смертью. Ему удалось поистине нечеловеческими усилиями найти подо льдом прорубь и самостоятельно выбраться наверх. Однако силы окончательно покинули его. Старец умер оттого, что живьем примерз ко льду.

Николай вспомнил, как уговаривала его мать не наказывать хотя бы великого князя Дмитрия Павловича, потому что князь помог истребить «одно из воплощений дьявола», стяжателя, распутника и сребролюбца. Царь горько усмехнулся. «Стяжатель» ушел на тот свет таким же, как и пришел оттуда, – нищим.

Он не оставил детям почти ничего. В это мало кто тогда верил. Но сколько же было разговоров и как возмущалась пресса, утверждая, что старец брал сотнями тысяч, обложив данью бедных петербургских банкиров и капиталистов. За это он обещал добиться у царя дополнительных прав и привилегий для евреев. В России осело больше половины мировой диаспоры.

Деньги Распутин брал – одной рукой. А другой тут же раздавал – офицерским и солдатским вдовам, жертвам японской войны, жертвам германской, увечным, нищим, сиротам… Вскоре он подступил к царю с намеками на положение сыновей и дочерей Израиля, утверждая, что самые толковые из них должны иметь право жить в столицах постоянно, поступать во все высшие учебные заведения, а не только в коммерческие и реальные училища. Царь выслушал Распутина, очень удивился и задал ему встречный вопрос:

– Григорий Ефимович, что-то я вас не понимаю. Почему я должен благоволить им больше, чем собственному народу? Обещаю вам, даю слово: любые ограничения относительно евреев я сниму тотчас же, когда дети русских крестьян будут иметь такие же благоприятные жизненные условия для получения образования, как и дети еврейских… м-м-м… крестьян!..

– Папа! – в свою очередь удивился Распутин. – Что ты говоришь? Какие еще крестьяне среди евреев? Они ж только водкой торгуют и деньги в рост дают. Откуда среди них взяться крестьянам? Этого, государь, долго ждать придется…

– Ничего страшного, – ответил царь. – Я подожду. У меня терпения хватит. Мой августейший родитель его величество Государь Александр Александрович тоже ждал. Правда, не дождался.



«Да, отец Григорий, все так и свершилось, – мысленно обратился Николай к Распутину. – Теперь я все понял тебя и поверил. Но слишком поздно». И тут же словно услышал ответ Распутина – беззвучный, но прозвучавший в бездонной глубине сердца императора. – «Вот тебе и война, Папа. Терпи – Бог милостив. Молись ему – все время, без передышки, молись каждую минуту и даже во сне молись!».



Император винил в поражении России кого угодно, только не себя.

– Отдать половину европейских территорий!.. – возмущался Николай, сообщив Александре ужасные вести, дошедшие до Тобольска. – Расчленить тысячелетнюю Державу, отдать Малороссию и Белороссию тамошним националистам, которые во все времена и эпохи неизменно были германскими и только иногда – турецкими и польскими холуями!.. Развалить армию!.. Развалить все хозяйство – по всей территории!.. Что это? Глупость или измена?!

Он внезапно замолчал, встретив изумленный взгляд Александры. И вспомнил, что именно эти вопросы в Государственной Думе адресовал депутатам профессор Милюков, один из создателей партии конституционных демократов – кадетов, заслуги которых в разрушении империи и ее государственного аппарата затмили всех остальных – и либералов, и социалистов, партийных и беспартийных. И задавал тот же риторический вопрос, адресуя его царю, царице и правительству относительно: «Что это – глупость или измена?»

– Конечно, измена! – уверенно заявил Николай, поняв, что Александра тоже вспомнила речь Милюкова…

– Dessen ugeachtet[111], – сказала она, – Христос не оставит мою любимую родину, мою несчастную, страдающую Россию… Затмение народа пройдет когда-нибудь.

– Боюсь, что мы до той поры не доживем, – с грустью заметил Николай.



…Николай глубоко вздохнул, снова вытащил портсигар и машинально взялся за третью папиросу. «Зачем же я все-таки им нужен?» И тут его осенило: ба! конечно! – немцы собираются сбросить большевиков и восстановить в России монархию. Поэтому его и затребовали.

– Da ist der Hund begraben[112]! Другого и быть не может! – мысленно воскликнул он.

«Конечно, для Вилли большевики в стратегической перспективе – плохие партнеры. Не только плохие, но и опасные: не сегодня, но завтра уж точно они инфицируют своими разрушительными идеями германскую империю. Угроза серьезная, растет с каждым месяцем. С каждым днем… Глупо было бы ее не увидеть и не попытаться упредить». Теперь он вздохнул с облегчением. «Боже Святый, Боже крепкий, Боже бессмертный, помилуй меня!.. Господи, Ты даешь мне надежду? Это так? Ты избавляешь от неотвратимости предначертаний? От родового проклятия?! Спаси и помилуй меня, грешного!..»

От непривычно долгого сосредоточенности на одной теме у Николая тяжело запульсировали виски и затылок.

Теперь события последнего года ему стали видеться в другом свете. Хваленые еще в 1913 году, юбилейном для династии, невероятные успехи отечественной промышленности уже через год обернулись полной ее неспособностью обеспечить фронт и тыл. Транспорт начал разваливаться уже в конце 1914 года, к началу 1917 процесс пошел стремительно, и к следующему году был парализован почти повсеместно. Введение на второй год войны карточной системы – без ума, без жесткого административного и полицейского контроля – привело, с одной стороны, к почти полному исчезновению в свободной продаже хлеба, муки и сахара, а с другой – к невиданной спекуляции продовольствием. Жесткое обложение деревни продразверсткой, которую довело до крайности правительство Керенского, заставило и крестьян и помещиков скрывать хлеб, хотя большая часть крестьянства все-таки подчинилась и сдавала зерно по твердым, очень низким ценам, не покрывавшим даже себестоимости. Помещики почти ничего не сдавали. Часть зерна ушло на черный рынок, часть контрабандой вывезли за границу.



В Тобольске Николай узнал, что представители командования Добровольческой армии, с ведома Корнилова и Деникина, попытались провести переговоры с великим князем Николаем Николаевичем о том, чтобы он возглавил белое движение. Кончились переговоры ничем, так как и офицеры и сам великий князь, в конце концов, пришли к выводу: появление члена династии и возможные опасения в обществе, что он займет опустевший престол, могут погубить белое движение.

– Что там говорить, ваше величество! – восклицал полковник Кобылинский, который и принес новость, – Как назвать такое: офицеры Добровольческой армии, убежденные монархисты, вынуждены скрывать свои взгляды, чтобы не вызвать ненависти со стороны товарищей по оружию и репрессий со стороны командиров!

Николай был потрясен.

– Так за что же они собрались воевать?

– Трудно сказать, ваше величество, – грустно отвечал Кобылинский. – Полагаю, что основная часть белого войска сама не знает, за что воюет. Все кончится плохо. Белая армия оставляет после себя выжженную землю, предается грабежу, свирепым казням крестьян. В контрразведке добровольческой армии собрались одни живодеры. Их побаивается даже Деникин. Все чаще добровольцы, вступая на освобожденные от красных территории, получают «подарки» от благодарного населения – град каменьев из-за заборов… Я уж не говорю, какому жестокому грабежу подвергаются обыватели – сначала от красных, потом от зеленых. Но белые всех переплюнули, потому что первыми стали грабить церкви. Мне мои товарищи пишут: «Многие офицеры имеют в обозе по нескольку телег, набитых награбленными церковными ценностями – золотые кресты, оклады с икон, драгоценные камни, святые дары…

– Я не могу, я отказываюсь в это верить! – восклицал Николай.

– Я тоже не хочу этому верить, ваше величество, но от моей веры или неверия факты не изменятся, – печально отвечал полковник Кобылинский[113].



Он прошел в купе и задвинул дверь. Сел у окна, пытаясь разглядеть что-нибудь за стеклом. Тьма стояла кромешная. Иногда мимо окна мелькали смутные тени, но через полчаса вышла луна и осветила пустынный перрон. Николаю остро захотелось верить, что именно сегодня и именно в эти полчаса Бог дал ему знак… О земном спасении? О том что ОН отведет рок 1918 года? Именно в эту секунду его отпустило непрекращающееся тягостное ощущение безысходности, которое он пытался тщательно скрывать последние шестнадцать лет – с того дня, когда он прочел завещание императора Павла Первого, хранившееся до 1901 года в Гатчинском дворце в темно-коричневом пергаментном конверте с шестью красными сургучными печатями на шелковом шнурке и надписью: «Вскрыть Потомку Нашему в столетний день Моей кончины. Павел».

…Лишь совсем недавно Николай стал понимать, что исток катастрофического семнадцатого года – в семнадцатом веке! Именно с того времени над династией Романовых тяготеет родовое проклятие – со времен царя Алексея Михайловича Тишайшего, второго царя из Романовых. Проклятие это с годами веками усугублялось почти каждым последующим властителем России. И расплатиться за все, как утверждалось в пророчествах и предсказаниях русских святых и угодников, придется ему, Николаю, последнему императору России. По крайней мере – последнему из Романовых.

Все началось с церковных реформ Патриарха Никона. Его стараниями был вызван страшный, глубочайший раскол в русском народе, не преодоленный и сегодня.

Со времен царя Иоанна Васильевича Грозного, когда на Руси началось книгопечатание, Москва стала рассылать по Православным странам богослужебные книги. Тут же обнаружились несходства в русских и греческих обрядах и чинах. Уже тогда, четыре века назад, Афон разделился на две непримиримые партии – небольшую, но упорную партию иноков-славян, состоявших, в основном, из сербов, и остального монашества, строго придерживающегося греческих традиций. Сербы утверждали, что московские богослужебные книги сохранили в чистоте и незыблемости старинные истоки Православия. В то время как греческие обряды за многие сотни лет подверглись влиянию римско-католической церкви, давлению турецких завоевателей, и в монастырях западно-православного мира постепенно вносились новые, чуждые исконным традициям изменения.

Вот как выглядела Россия со стороны до Никона.

Архидиакон Антиохийской церкви Павел Алеппский, побывав в России в 1654 году, писал: «Представьте себе, читатель, они (русские) стоят от начала службы до конца, беспрерывно кладут земные поклоны и все вместе, как бы из одних уст, поют молитвы; и всего удивительнее, что в этом принимают участие и маленькие дети. Усердие их к вере приводило нас в изумление. О Боже, Боже! Как долго у них тянутся молитвы, пение и Литургия!.. Мы дивились на порядки в их церквах, ибо видели, что они все – от вельмож до бедняков соблюдали все посты; неуклонное посещение служб церковных, непрестанные большие поклоны до земли, пост ежедневный до девятого часа (до 3-х часов дня) или до выхода от обедни. Ибо у них нет различия между чином монастырей и чином мирских церквей – все равно.

Знай, друг мой, что в этой стране, в России, обедня совершается с полным благоговением, страхом и уважением к святым. Диакон всякий раз, как скажет ектенью и войдет в алтарь, делает три поклона пред престолом, целует его, кланяется архиерею или священнику.

Что касается их крестного знамения, то достаточно назвать его московским – оно совершается прикосновением пальцев о чело, плечи и грудь. Московиты крестятся не троеперстным сложением, как мы, но слагая персты наподобие благословения священнического. А мы не умеем креститься подобно им, за что они насмехаются над нами, говоря: «Почему вы проводите каракули на груди, а не ударяете пальцами о чело и плечи, как мы?» Какая это благословенная страна, чисто Православная!

Гордость и спесь им совершенно чужды, гордецов они в высшей степени ненавидят… Там мы видели лавки, где продают вино, водку и прочие опьяняющие напитки. В течение всего поста все лавки они запечатали, и они оставались запечатанными. Горе тому, кого встречали пьяным или с сосудом хмельного в руках! Его обнажали в этот сильный холод и скручивали ему руки за спиной: палач шел позади него, провозглашая совершенное им преступление и стегая его по плечам и спине длинной плетью из бычьих жил; как только она коснется тела, тотчас же брызжет кровь.

Мы заметили, что они казнят смертью без пощады за четыре преступления: за измену, убийство, святотатство и лишение девицы невинности без ее согласия. Непременно живьем сжигают содомита[114]. Так же тот, кто поносит Царя, никогда не спасется от казни, как мы тому были свидетелями.

Обрати внимание на эти обычаи и прекрасные порядки в Московии, кои мы наблюдали: как они хороши! Что за благословенная страна! Она населена только христианами. В ней нет ни одного невера из какой бы то ни было секты. Здесь не имеют даже понятия о них. Здесь повсюду и на дверях домов, и на дверях лавок, и на улицах, и на дорогах стоят святые иконы, к которым каждый, при входе и выходе обращает лице с крестным знамением.

Нет сомнения, что Творец даровал русским Царство, которого они достойны и которое им приличествует за то, что все заботы у них – духовные, а не телесные.

Что же сказать, о твердом и неослабном исполнении ими всех религиозных обязанностей. Что сказать о самих этих обязанностях которые, однако, тщательно выполняются и Царем, и Патриархом, и боярами, и боярынями, и Царевнами? Разве они не чувствуют усталости? Разве они железные, что могут жить без еды и выстаивать длинные службы на морозе[115], не обнаруживая утомления? Без сомнения, эти русские – все святые, ибо превосходят своим благочестием даже пустынных отшельников… Богу угодно было сделать этот народ Своим – и он стал Божиим – и все его действия от Духа, а не от плоти…

Правду сказал наш Патриарх Антиохийский Макарий: «Все эти обычаи существовали и у нас во дни наших Царей, но мы их утратили, они перешли этому народу и принесли у него плоды, коими и они превзошли нас».



Смысл реформ Никона состоял в том, чтобы изменить русский церковный Устав и привести его в соответствие с новогреческим. Это было исключительно политическое решение и крайне неразумное. Потому что сохраненные русскими обряды не имели принципиальных отличий от новогреческих порядками. Никон утверждал, что реформа сблизит Россию и русскую православную церковь с другими православными государствами и церквами. «Для чего Святой Руси это сближение? – удивлялись иерархи. – И что нам могут хорошего дать западные христианские страны, где церковь – уж давно не церковь, а политическая организация. Почему бы им у себя не провести реформы?»

Никон никакого ответа не давал, скрыл истинные мотивы намеченных преобразований. Он очень хотел стать первым из пяти вселенских Патриархов. Но добиться этого без введения единообразия в церковный устав шансов было мало.

Царь Алексей Михайлович поддержал Никона. Однако для русского верующего человека и, прежде всего, священничества, изменения в чине, замена двоеперстия на троеперстие означали не просто замену одних форм и элементов на другие, а глубинное изменение принципов духовной жизни, моральных основ бытия, которыми они дорожили и без которых не представляли себе праведной жизни. Это понимали даже иностранные клерикалы, как видно из записок Павла Алеппского, но Никон не понимал. Поэтому почти треть русских ушла в раскол. С этого началась величайшая трагедия России.

Изменениями церковного устава Никон не ограничился. Он решил увеличить объем власти Патриарха, который, как в духовной, так и в мирской жизни, становился первым лицом государства – своего рода московско-православным папой. Титул Патриарха отныне был «Великий Государь Великия, Малыя и Белыя России». Никон установил, что теперь только Патриарх может быть исповедником царя, а значит, и его наставником. «В духовной жизни Патриарх выше Царя, и каждый Православный должен быть в послушании Патриарху, потому что он – единственный Отец наш в вере Православной и ему вверена Православная церковь. Но там, где церковь попадает под мирскую власть, это уже не Церковь, но дом человеческий, вертеп разбойников. Патриарх, утверждал Никон, «есть образ жив Христов и одушевлен, телесы и словесы в себе живописуя истину».

В письме к Алексею Михайловичу он высказывается прямо: «Мы не знаем иного законоположника себе, кроме Христа».

Царь не потерпел посягательств Никона на единоличную верховную власть, лишил Никона сана, отобрал в удел имущество и часть земель Воскресенского монастыря, только что основанного Никоном. Монастырь Никон хотел превратить в Новый Иерусалим, чтобы со временем сделать его Всемирным центром Православия.

Ответ Никона на репрессии не заставил себя ждать.

25 июня 1663 года от Р.Х. Никон отслужил в церкви молебен Животворящему кресту, читал молитвы, но с особенным значением читал он псалмы 68-й и 108-й, чем привел присутствующих священнослужителей в трепет и ужас. Эти псалмы полагается читать терпящим надругательства и насилие за веру. И то, что произошло потом с семьей Царя, историки церкви приняли как свидетельство гнева Божия, призванного на царя.

Спустя почти 300 лет Николай прочел записки богослова Иоанна Зизикина, который, наряду с архидиаконом Палмером, сопоставил исторические события конца XVIII века и тогдашние молитвы Никона. Низложенный Патриарх молил Бога словами 68-го псалма: «Излей же на врагов моих ярость Твою, и пламень гнева Твоего обымет их! Жилище их да будет пусто и в шатрах их да не будет живущих… Да изгладятся они из книги живущих и с праведниками да не напишутся!»

Псалмом 108-м Никон жестко и с ненавистью сообщил слушающим его прихожанам и духовенству, в первую очередь, шпионам царя: «Отовсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь; воздают мне за добро злом, за любовь мою – ненавистью… Да будут дни его кратки!»

И царь Алексей Михайлович умер в 1676 году, не дожив и до 47 лет. Перед смертью в завещании царь, как пишет И. Зизикин, просил у Патриарха прощения, а новый царь Феодор Алексеевич просил Никона вернуться в основанный им монастырь, который именовался теперь Ново-Иерусалимским Воскресенским. Никон после долгих уговоров согласился вернуться, но скончался по пути в монастырь 17 августа 1681 года.

С бьющимся сердцем Николай читал дальше толкование Зизикина: «Отказ Никона простить царя остался навеки крестом против унижения Церкви светской Властью.… Но это произошло позже. А тогда Никон продолжал молебен: «Пусть достоинство его (Царя) да возьмет другой; дети его да будут сиротами, а жена его вдовой». И дети царя Алексея Михайловича преждевременно остались сиротами и вместе со своей матерью, его второй женой, подвергались опасностям и лишениям и несчастиям после его смерти. Грозный псалом продолжался: «Да скитаются дети его и нищенствуют и просят хлеба из развалин своих…» И царя сын Петр, оставшись без отцовских забот, странствовал у нечестивых иностранцев, моля у них яда, как хлеба, и был странником вдали от Бога и своей страны, ища пищи из опустошенных мест, где не произрастало хлеба. Никон взывал к Небу: «Да захватит заимодавец все, что было у него, чужие расхитят труды его…» И царство Алексея обеднело от войны. И плоды его ранних побед были захвачены иностранцами, и труд его, и его преемник были поглощены немецким басурманством. Никон молил: «Да не будет милующего сирот его, да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя его в следующем роде…»

Около царя к концу его жизни не было никого. Ближний боярин Матвеев был в изгнании. Когда его присутствие было особенно нужно, он был изгнан родственниками самого Алексея Михайловича. Сын Федор умер, когда достаточно вырос, чтобы творить добро. Сын Петр был духовно истощен, духовно убит своей собственной сестрой Софьей и превратился, благодаря плохому воспитанию, в чудовище, способное только развить следствие грехов своего отца. Право наследственности и преемства отошло от потомков Алексея Михайловича, и наследник – внук Алексей сын Петра – был предан смерти своим собственным отцом. И во втором поколении имя Романовых в мужском поколении исчезло. Ни семьи его матери, ни семьи его первой жены больше не существует».

Такое изложение его родословной потрясло Николая – так оно было далеко от того, к которому он привык – к героической трактовке жизни Петра Великого и восторженной – Тишайшего царя Алексея Михайловича. Теперь он сознавал: Великий Петр не только не устранил последствия удара, который нанес Русской православной церкви его отец, но и усугубил его[116].

После смерти Патриарха Андриана в 1700 году Петр издал указ не избирать нового Патриарха, а создал Синод – бюрократизировал управление Церковью, а себя объявил ее главой и допустил называть себя «Богом» и даже «Христом». «Вот когда произошел надлом в жизни Святой Руси. Семнадцатый век ясно привел к семнадцатому году», записал в своем дневнике Николай.

Он не читал трудов протоиерея Льва Лебедева, и, разумеется, не мог их читать, но если бы они были ему доступны, Николай нашел бы твердое обоснование того, к чему мысленно уже подступался сам.

«В связи с разладом царя Алексея Михайловича и Патриарха Никона, – утверждал прот. Лев Лебедев, – возник и раскол церковный. Выяснилось, что в Третьем Риме одним лишь «благочестивым Царем» без Патриарха, единство веры и Церкви сохранено быть не может. Следовательно, провиденциально русское Патриаршество было устроено как средство сохранения духовной цельности России в обстановке начинающейся секуляризации (обмирщения, отхода от религиозности. – авт.) жизни значительной части народа. И пока сохранялось Патриаршество, то сохранялось, несмотря на все внутренние трещины, и цельность православной России. Полностью расколоть эту цельность оказалось возможным, только упразднив Патриаршество как институт, причем упразднив волею законного Царя. Так обнаружилась и обратная связь: один лишь Патриарх, без благочестивого Царя, сохранить единство общества в вере и Церкви не может.

Царь Петр в своих антидуховных настроениях был далеко не первым и не единственным отступником. Он только лишь в наиболее сильной форме выражал настроения и запросы довольно значительной части русского общества. Не отрекаясь от веры и Церкви, эта часть общества отреклась от образа жизни, к которому Церковь звала и старалась удержать все общество в целом. Но при Петре уже явно обнаружилось, что возможно одно из двух: или утопить в крови половину народа или, в соответствии с Богоданной законом свободой человеческой воли дать возможность непослушной части общества осуществить свою свободу в отрицательном направлении. Русское Патриаршество по пути насилия не пошло. Но оно в то же время не одобрило секуляризации самого царя, оно не одобрило и не благословило ни одного отступления от Православия. Патриарх не мог более быть «старейшим отцом» для тех, кто перестал ему повиноваться. Но и Царь, поскольку открыто отступил от благочестия, не может считаться благочестивым. То есть именно таким Царем, ради православия и благочестия которого и было учреждено Патриаршество.

Так внутренняя духовная раздвоенность русского общества обрекала на неизбежную гибель и уничтожение оба института – и Патриаршество, и Царство. После Патриарха Андриана патриаршество было упразднено. Не стало и Царства! Оно превратилось в Империю во главе с императором – вполне в традициях Запада! А в 1917 году не стало и империи!..»



Николай много раз задавал себе вопрос: почему страшный грех сыноубийства в петровское время мало кого тогда взволновал. Царь Петр своими руками запытал до смерти собственного сына Алексея, напрасно обвинив его в заговоре. Никакого заговора не было. Царевич погиб мучительной смертью совершенно безвинно.

Не вызвал у современников и у потомков осуждения совершенно дикий акт крещения солдатской шлюхи Марты Скавронской в Екатерину Алексеевну и дальнейшая ее коронация в императрицу. Дело еще и в том, что крестным отцом будущей Екатерины I стал царевич Алексей! Отсюда и ее новое отчество – Алексеевна. Таким образом, по церковному канону, Скавронская стала крестной дочерью собственного сына. А ведь в те времена на Руси духовное родство не только приравнивалось к плотскому, физиологическому, но ставилось еще выше! Так царь Петр женился на собственной внучке, совершив акт кощунственного попрания христианских законов – инцест.

Династия не могла уже свернуть с пути преступления против закона нравственного и общественного.

Вторая императрица Екатерина Алексеевна, названная Великой, стала мужеубийцей и заняла трон, облитый кровью собственного мужа.

Александр Первый Благословенный стал отцеубийцей, приняв участие в кровавом заговоре против собственного отца. В ту страшную ночь, когда пьяные гвардейцы около часа с лишним убивали Павла I, а Павел взывал к сыну и кричал: «Ваше высочество, за что? Ваше высочество, за что же?!», сын сидел в своих покоях, дрожал и на всякий случай проливал слезы, пока к нему не пришел глава заговора граф Пален и не приказал, презрительно глядя на долговязого, рано начавшего лысеть цесаревича: «Хватит дрожать, ваше величество! Ступайте царствовать – дело сделано!»

Кровь была и на прадеде Николае I, которого называли «рыцарем монархии». Он отменил смертную казнь. Высшей мерой наказания стала порка. Обычные две тысячи палок – смерть более страшная и мучительная, чем обычный расстрел или виселица.

Александр II Освободитель, дед, был открытым двоеженцем, но не считал это грехом. Его «освобождение» крестьян без земли мог вытерпеть только русский мужик: в любой другой стране такое освобождение раздуло бы жакерию лет на сто. Русский мужик терпел долго – почти сорок пять лет, до 1905 года. Эта революция была сугубо крестьянской и длилась она два года, пока Столыпину не удалось утопить ее в крови.

Отец Николая, Александр Миротворец, прямых преступлений в отношении своих подданных не совершил. Но именно он издал чудовищный «закон о кухаркиных детях», которым лишил большую часть своего народа – самую трудовую, самую уважаемую, самую терпеливую и безответную – права на образование. То есть лишил собственную империю достойного будущего. Последствия этого преступного закона будут ликвидированы только в 1917 году. 26 октября 1917 года, когда большевистского правительства еще и не было, Ленин подписывает распоряжение о свободном доступе всех граждан России к библиотекам, в том числе, и к частным, в которых отныне запрещалось брать плату с посетителей.

… Николай почувствовал, что замерзает. Он последний раз вдохнул свежего воздуха из окна, с усилием поднял оконную раму до упора и направился к себе. По пути заглянул в открытую дверь купе, которое заняли доктор Боткин и воспитатель детей швейцарец Жильяр. Там никого не было. Николай уже хотел пройти мимо, но остановился, увидев на столике краюху черного хлеба. Он вдруг ощутил безумный голод. Быстро оглянувшись по сторонам, он вошел в купе, взял хлеб, отломил кусочек и жадно, почти не прожевав, проглотил. Хотел отломить еще, но услышал чьи-то шаги. Он попытался затолкать краюху сначала в карман, но она не пролезла. Тогда Николай сунул краюху подмышку, переступил порог и столкнулся нос к носу с Боткиным.

Боткин нес жестяный чайник, закопченный и сбоку помятый. Из-под крышки чайника просачивался пар. Увидев в своем купе Николая, доктор от неожиданности остановился, как вкопанный, разглядывая царя поверх стекол пенсне.

– Ваше величество!.. – и отступил на шаг, пропуская Николая.

Тут он увидел горбушку, которую Николая изо всех сил сжимал подмышкой. Боткин посмотрел на хлеб, потом на Николая, потом снова на хлеб. Его пенсне упало и повисло на черном шелковом шнурке. Николая попытался улыбнуться, что-то сказать, но только развел руками. Хлеб выпал.

– Ваше величество!.. – повторил Боткин и отступил еще на шаг.

Глаза Николая влажно блеснули.

– Евгений Сергеевич!.. – пробормотал он, быстро наклонился, поднял хлеб и снова сунул его подмышку. – Прошу прощения. Вот видите, стащил у вас… Страшно захотелось есть, а у меня… Впрочем, ничего… Еще раз прошу прощения. Можно?

Боткин тоже покраснел. Он ощутил еще большую неловкость из-за того, что Николай оказался в дурацком положении, а он невольно стал тому свидетелем.

– Ну что же, ваше величество, – мягко произнес он. – Не беспокоить же Седнева по пустякам. У меня тоже так бывает: приступ голода – и деваться некуда. А не изволите ли чайку? – он поднял выше чайник.

– Нет-нет, – торопливо ответил Николай. Быстро, даже не попрощавшись, прошел мимо доктора и зашагал к себе.

«Однако же, – подумал он, закрывая дверь своего купе, – что это на меня нашло?»

Отломил кусок хлеба, медленно и удовольствием съел весь и успокоился.



В это же время комиссар Яковлев отправил в Тобольск телеграмму Марии за своей подписью. Потом приказал соединить себя с Москвой. Вызвал к аппарату Свердлова и продиктовал[117]:

«Товарищ Свердлов! Возникла крайне серьезная опасность не довезти багаж до Екатеринбурга.

I. Только что привез часть багажа в Тюмень. Хочу изменить маршрут по следующим чрезвычайно важным обстоятельствам. Из Екатеринбурга в Тобольск до меня прибыли специальные люди для уничтожения багажа. Отряд особого назначения дал отпор – едва не дошло до кровопролития.

Когда я приехал – екатеринбуржцы дали мне намек, что багаж довозить до места не надо. У меня они также встретили отпор. Я принял ряд мер, и они там вырвать его у меня не решились. Они просили меня, чтобы я не сидел рядом с багажом (Петров).

II. Это было прямым предупреждением, что меня могут тоже уничтожить. Я. конечно, преследуя цель свою, чтобы все доставить в целости, сидел рядом с багажом. Зная, что екатеринбургские отряды добиваются одной лишь цели уничтожить багаж, я вызвал Гузакова с отрядом. Вся дорога от Тобольска до Тюмени охранялась моими отрядами. Не добившись своей цели ни в Тобольске, ни в дороге, ни в Тюмени, екатеринбургские отряды решили мне устроить засаду под Екатеринбургом. Они решили, если я им не выдам без боя багажа, то перебьют нас всех. Все это я, а также Гузаков и весь мой отряд знаем из показаний одного из отряда екатеринбуржца. А также по тем действиям и фактам, с которыми мне пришлось столкнуться. У Екатеринбурга, по настоянию Голощекина, одно желание – покончить во что бы то ни стало с багажом.

III. Четвертая, пятая и шестая рота красноармейцев готовят нам засаду. Если это расходится с центральным мнением, то безумие везти багаж в Екатеринбург. Гузаков, а также и я, предлагаем все это перевезти в Симский Горный округ, где мы его сохраним как от правого крыла, так и от левого. Предлагаю свои услуги в качестве постоянного комиссара по охране багажа вплоть до ликвидации. Заявляю от моего имени, а также от имени Гузакова, что за Екатеринбург мы не ручаемся ни в коем случае. Отправить туда под охрану тех отрядов, которые добивались одной цели и не могли добиться, ибо я принял достаточно суровые меры – это будет безумно. Я вас предупредил, и теперь решайте: или я сейчас же везу багаж в Симский Горный округ, где в горах есть хорошие места, точно нарочно для этого устроенные, или я отправляюсь в Екатеринбург и за последствия не ручаюсь. Если багаж попадет в их руки, то он будет уничтожен. Раз они шли на то, чтобы погубить меня и мой отряд, то, конечно, результат будет один. Итак, отвечай: ехать мне в Екатеринбург или через Омск в Симский Горный округ. Жду ответа. Стою на станции с багажом. Яковлев. Гузаков».

Буквально через полторы-две минуты из аппарата поползла узкая лента. Это был ответ Москвы.

«У аппарата Свердлов, у аппарата ли Яковлев? Сообщи, не слишком ли ты нервничаешь? Быть может опасения преувеличены и можно сохранить прежний маршрут? Жду ответа».

Яковлев и Гузаков переглянулись. Новосильцева фыркнула.

– Передавайте, – приказал Яковлев телеграфисту.

«Товарищ Свердлов. Ты читал телеграмму, которую я только что пять минут назад тебе отправил? Яковлев».

Юз выплюнул коротенькую ленту:

«Да-да, читал, конечно. Свердлов».

«Тогда отвечай, считаешь ли ты возможным ехать в Омск и там ждать дальнейших указаний?»

Теперь ответа пришлось ждать долго. Через десять минут Яковлев вздохнул и собрался продолжить диктовку, как застучал аппарат и принял телеграмму Свердлова:

«Поезжай в Омск. По приезде телеграфируй явись к председателю совдепа Косареву Владимиру вези все конспиративно дальнейшие указания дам в Омск двигай ушел».

Аппарат замолчал, но через несколько секунд продолжил работу: «Будет сделаю все распоряжения будут даны ушел до свидания».

Еще через пять минут комиссар Яковлев телеграфировал в Екатеринбург.

«В ваших отрядах одно желание – уничтожить тот багаж, за которым я послан. Вдохновители: Заславский, Хохряков и Бусяцкий. Они принимали ряд мер, чтобы добиться в Тобольске, а также в дороге, но мои отряды довольно еще сильны и у них ничего не вышло. У меня есть один арестованный из отряда Бусяцкого, который во всем сознался.

Я, конечно, уверен, что отучу этих мальчишек от их пакостных намерений. Но у Вас в Екатеринбурге течение среди отрядов сильно, чтобы уничтожить багаж. Ручаетесь ли вы охранять этот багаж? Помните, что Совет комиссаров клялся меня сохранить. Отвечайте подробности лично. Я сижу на станции главной частью багажа и как только получу ответ, то выезжаю. Готовьте место. Яковлев. Гузаков».

Ответа комиссар Яковлев не получил да и ждать не стал: у него оставалось очень мало времени.



Из Тобольска

От Алексея Романова – П. В. Петрову



Дорогой Петр Васильевич! Очень благодарю вас за письмо, все читали. Я очень извиняюсь, что не писал раньше, но я в самом деле очень занят. У меня каждый день 5 уроков, кроме приготовлений, и как только я освобождаюсь, я бегу на улицу. День проходит незаметно. Как Вы знаете, я занимаюсь с Клавдией Михайловной по русск., по ариф., по истор. и геогр. Крепко обнимаю. Поклон всем. Часто вспоминаю Вас. Храни Вас Бог.



Алексей,

Ваш пятый ученик



21. КОМИССАР ЯКОВЛЕВ. СТАВОК БОЛЬШЕ НЕТ



ОТПРАВИВ телеграммы, комиссар Яковлев вернулся в штабной вагон и вызвал к себе начальника тюменского вокзала. Через несколько минут в дверь постучали.

– Прошу! – громко отозвался комиссар.

Но это была Новосильцева.

– Да, Глафира свет Федоровна… то бишь, пардон! – Васильевна… Поздно, – с трудом улыбнулся Яковлев. – Пора бы вам уже и в колыбельку. Я жду начальника станции.

– О! Вы, господин красный комиссар, даже не представляете, как я тронута вашей заботой… А сегодня – в особенности!

– В самом деле? – устало удивился Яковлев. – Я по-прежнему невнимателен к тебе?

Она молчала.

– Наш аэроплан разваливается прямо в воздухе, – произнес Яковлев.

– Так плохо?

– Не люблю это слово, Дуняша. Лучше говорить: задача усложняется. Но тем она интереснее.

– Да? Вот как? Чем хуже, тем интереснее?

– Пожалуй, так.

– Есть люди на свете… – тихо проговорила Новосильцева. – Серьезные люди… Комиссарами служат. Поездами командуют. Царей воруют. Самоуверенности у них больше, чем у чеховских мальчиков, собравшихся в Америку. И оптимизма столько демонстрируют, что иной раз не поймешь, действительно ли они идиоты или только притворяются.

Яковлев снова пристально посмотрел на нее, изучая каждую черточку ее лица.

– Ты здорова?

– Здоровее некоторых оптимистов! Говорят, эта категория умалишенных вообще никогда не болеет. Это правда?

– Говорят… – осторожно ответил он, поняв, то с Новосильцевой что-то происходит, и она, может быть, сама того не осознавая, ищет ссоры. Ему приходилось встречать женщин, которые намеренно, привычно ищут ссоры все равно с кем, – но, как правило, по утрам. И когда им удается довести собеседника до взрыва, они испытывают своего рода катарсис: настроение у них резко улучшается и тот, кого они только что именовали врагом человеческим, становится для них сейчас же лучшим другом. Правда, ненадолго.

– А что Москва? Связь получил? – спросила Новосильцева.

– Да, Москва… – в раздумье произнес комиссар. – Все, что я оттуда получил, от Свердлова, вроде бы успокаивает. Он согласен со мной, с моей оценкой ситуации. Мое предложение принял. И дает мне свободу рук: согласен на запасной вариант. Большего и не надо. Но… – он глянул ей в глаза и снова улыбнулся – тепло и немного грустно. – Но, дорогая моя Чаечка, ты профессионал и прекрасно знаешь: «Когда много хорошо, это немного плохо».

– Поговорка индейцев племени кри, – заметила она. – Мудрая поговорка.

– Безусловно. – И он пересказал ей содержание телеграфных переговоров с Москвой.

Она несколько минут размышляла, потом спросила:

– Ты хочешь, чтобы я тебе что-нибудь сказала?

– Разумеется, – сказал Яковлев. – Может, в твою очаровательную головку придет какая-нибудь более умная мысль, чем у меня. Или уже пришла?

– Хорошо, – решительно произнесла она. – Но для начала нужно кое в чем определиться. Чего мы хотим? Чего ты, в конце концов, хочешь? Чего я хочу? Я все-таки до конца до сих пор не знаю, зачем я влезла в эту историю. И чем она кончится для меня. Я уже пыталась кое-что вам разъяснить, господин комиссар, но до вашей головы, как до головы жирафа, пока еще не дошло. Вынуждена еще раз сказать вам, господин Яковлев, или, как вас там, Стоянович, что вы со мной поступили по-свински. Вы воспользовались моим беспомощным состоянием, цинично, хотя и умело, сыграли на моих чувствах к капитану Скоморохову… и заставили меня поехать с вами. Вы намекали мне на какие-то благородные мотивы, даже бумажки какие-то показывали с какими-то подписями… И так по сей час не соизволили разъяснить, зачем же на самом деле и с какой целью вы пристегнули меня к себе. Впрочем – что там! Вся публика вокруг и, в первую очередь, твой верный матрос давно догадались, с какой целью… достаточно посмотреть на их рожи! Только я не догадалась до сих пор!.. Но если уж вы действительно порядочный человек и друг Саши, то вам следовало с самого начала помочь мне уйти. Я ведь уже давно не агент разведуправления, уже сто лет как не агент! Повторяю в стотысячный раз: я всего лишь женщина! И, оказалось, не такая сильная, как кто-то думал и как я сама думала… У меня нет сил больше участвовать в ваших революциях, переворотах, заговорах, похищениях, погонях и тому подобной чепухе!.. Лучшие свои годы я отдала проклятой службе на благо державе, которой нет, а если говорить точнее, – её хозяевам, которые оказались настолько мерзавцами и кретинами, что даже не смогли воспользоваться, как следует, мои трудом, трудом Скоморохова, твоим и трудом сотен тысяч таких же – тех, кто честно служил России… А оказалось, мы служили кучке прохвостов, которые всех нас предали. А теперь – все! Я больше не играю. Кончено! Потому что я проиграла все. А отыгрываться – не в моих правилах, да и казино закрыто.

Он с нарастающей горечью слушал ее, не перебивая, и каждое ее слово хлестало его, словно удар кнута.

– Постой, Евдокия!.. – он попытался остановить ее. – Дуняша, позволь…

– Не позволю! Это ты постой! – закричала она его. – Битый месяц болтаемся черт знает где и черт знает зачем, но ты ни разу меня ни о чем не спрашивал. А если уж, наконец, спросил, то уж будь любезен выслушать!

– Я слушаю, слушаю! – торопливо согласился комиссар. – Говори. Только, пожалуйста, имей в виду: сейчас явится начальник вокзала.

– Вот что, – отчеканила Новосильцева. – Ты не знаешь самого важного, что произошло за это время, – ты, бесстрашный боевик, хитроумный Одиссей…

Деликатный стук в дверь заставил ее замолчать. Это был начальник вокзала. Яковлев, извинившись, поднялся ему на встречу и попросил его подождать за дверью минутку.

– Что же произошло? Что я должен знать? – спросил он.

– Я беременна, – просто сказала она, словно сообщила, что у нее насморк.

В голове Яковлева взорвалась шаровая молния. Сине-белая вспышка осветила купе, вагон, поезд, поля и леса за окном, всю Россию, всю Землю, Вселенную… Осветила так, что исчезли, растаяв, огненные язычки четырех свечей в подсвечниках на столике. Но огоньки свечей тут же появились снова, и Яковлев понял, что он не на том свете, а пока еще на этом, и все, что говорит ему Дуня Новосильцева, он слышит наяву. И еще он в ту же секунду успел понять и осознать, что он никуда ее не отпустит и никому ее не отдаст, потому что это вспыхнула не молния, а он сам.

Он молча подошел к ней и нежно и ласково поцеловал, потом прижал к себе и шепнул на ухо:

– Душа моя! Не бойся ничего… И никогда! Все будет хорошо. Верь мне всегда. И не смей даже на минуту сомневаться! Я запрещаю тебе во мне сомневаться!

И еще раз поцеловав ее, сказал:

– Сиди и слушай.



Открыл дверь и попросил начальника вокзала войти.

– Вас, кажется, зовут Сергей Александрович? – спросил комиссар.

– Так точно, – подтвердил начальник.

– Давно служите?

– Да уж на второй десяток.

– Вам известны мои полномочия? – осведомился Яковлев

– Нет, – ответил начальник вокзала. – Но зато мне только что стало известно, как с вами надо поступить.

– И как же со мной надо поступить? – заинтересовался комиссар.

– Извольте: с революционной беспощадностью, – любезно сообщил начальник.

– А точнее?

– За пять минут до вашего приглашения, – сказал начальник, – я получил приказ Екатеринбурга вас обездвижить. Именно так сказано в телеграмме от президиума Уралсовета и коллегии Уралчека.

– Да, видно, серьезный приказ, – заметил Яковлев. – Но что вы можете? Ведь это у меня военная сила, а не у вас.

– Не давать паровоза, угля, воды, не давать семафора, не открывать путь. Много есть способов. Например, стрелки перестали работать. А еще лучше – рельсы разобрал неизвестный злоумышленник. Мы чиним, а он опять разбирает – теперь в другом месте… Чиним, он снова разбирает.



Яковлев и Новосильцева переглянулись.

– И как же вы намерены поступить? – спросил комиссар.

– Разве у меня есть выбор? Распоряжение я обязан выполнить, – ответил начальник вокзала. – Сейчас людей расстреливают и за меньшие провинности, нежели невыполнение приказа таких… весьма серьезных учреждений. Но, разумеется… – он бросил взгляд на Новосильцеву и замолчал.

– Пожалуйста, продолжайте, – попросил Яковлев: – Евдокия Федоровна не только мой боевой товарищ, она – моя супруга. Как говорят, законная жена, правда, пока не венчанная – все пока недосуг… – к изумлению Новосильцевой прибавил он.

– Стало быть, приказ выполнить я обязан, – сказал начальник вокзала. – Но можно заставить меня его не выполнить. Силой. Советую поторопиться. Вы-то меня понимаете?

– Безусловно! – произнес Яковлев. – И я рад, Сергей Александрович, что мы с вами друг друга так замечательно понимаем. Вам известно, кого я сопровождаю?

Начальник вокзала кивнул:

– Об этом знает уже вся Тюмень. А может, и весь Урал, и вся Сибирь.



Яковлев заметил:

– Это плохо… Позвольте пояснить вам обстановку. Я и мои люди попали сейчас в положение, совершенно неожиданное и непредусмотренное. Суть в том, что Уральский облсовет отказывается выполнить решение центральной власти. Некоторые местные товарищи, очевидно, вознамерились поиграть с огнем. Это я вам сообщаю не для того, чтобы привлечь вас на свою сторону, что, впрочем, было бы хорошо… А для того, чтобы вам самому обстановка была ясной.

Начальник вокзала только развел руками.

– Спасибо за доверие. Но я маленький человек, и высшие политические сферы – не по моей должности.

– Поэтому, – в голосе комиссара зазвенел металл, – коль скоро вы отказываетесь выполнить приказ уполномоченного чрезвычайного комиссара высших органов советской власти и препятствуете моему пути на Омск, то я заставлю вас обеспечить мне движение силой оружия! Ступайте к себе на рабочее место и ждите! – приказал Яковлев. – Никуда не отлучаться. Ни с кем по телеграфу не связываться. Вы находитесь под временным арестом. Сейчас к вам придет мой ординарец. Всех вам благ! – он протянул начальнику руку.

Они обменялись крепким рукопожатием. Начальник вокзала взял под козырек и, не произнеся больше ни слова, вышел.

Через четверть часа в кабинет начальника тюменского вокзала явился матрос Гончарюк. С ним двое красноармейцев, вооруженные трехлинейками[118] с примкнутыми штыками. Вид у матроса был устрашающий: в правой руке маузер, в левой граната. Открыв ногой дверь, он застал в кабинете самого начальника и двух его помощников.

– Все арестованы! – заявил Гончарюк. – Ни с места! Возьмите этих двоих на прицел, – приказал он красноармейцам, – а я разберусь с главным саботажником, который не желает выполнять приказы советской власти и нашего комиссара из Москвы товарища Яковлева.

– У меня приказ Екатеринбурга – задержать поезд комиссара Яковлева! – сообщил начальник.

– Молчать! – заорал Гончарюк. – Будешь выполнять мои приказы, а не шайкины! Предупреждаю: одно слово против – и из вас троих можно будет приготовить австро-венгерский гуляш! – он подбросил в руке округлую рубчатую гранату и снова поймал ее. – Это замечательная австрийская игрушка: обеспечивает поражение живой силы в радиусе кабельтова. Так что даже не гуляш у нас получится, а бефстроганов.

Начальник многозначительно указал взглядом на стол. Там лежала короткая лента депеши.

– Ага! – зловеще сказал матрос Гончарюк. – Шпионские депеши за спиной комиссара? Ну-ка! Что пишут?

Положив на стол гранату и сунув в кобуру маузер, он взял ленту. Начальник на всякий случай отошел подальше.



Военная вне всякой очереди.

Начальнику станции Тюмень.



Немедленно принять все меры к недопущению выезда из Тюмени лица, именующего себя комиссаром ВЦИК Яковлевым, который намеревается следовать экстренным поездом № 42. Ни в коем случае не предоставлять ему топливо, воду и паровозы, принять все меры и полностью обездвижить указанного комиссара. В случае невыполнения настоящего приказа, в виду особо чрезвычайных обстоятельств, будете расстреляны на месте.



Председатель Уральского областного совета

Р.К.С. депутатов

Белобородов

Военный комиссар Голощекин



Прочитав до конца, матрос Гончарюк аккуратно смотал ленту в клубок и положил в карман бушлата.

– А теперь, – сказал он, слушай мою команду!..



Когда поезд тронулся и стал медленно набирать скорость, Николай почувствовал движение и от этого проснулся. Он глянул в окно вагона. Ночное небо было таким чистым, звезды сверкали, как офицерские пуговицы на Марсовом поле, где проходили военные парады. По военной привычке, машинально, он по звездам определил, что поезд движется на северо-запад, повернулся на другой бок и заснул, чувствуя себя во сне почти счастливым.

Через час он ощутил, что поезд стал. Не просыпаясь, Николай услышал лязг буферов: похоже, к хвосту цепляли паровоз. Через несколько минут по всему составу снова прошла крупная дрожь, и тяжелый поезд продолжил движение, громко стуча на стыках рельсов. На какое-то мгновение Николаю показалось, что состав пошел задним ходом, но осознать этого он не успел, потому что заснул с еще большей радостью.

Однако утром, когда он глянул в окно, то с изумлением обнаружил, что поезд, действительно, движется не в направлении Екатеринбурга, а в противоположную сторону.

Николай нажал кнопку своего брегета. Тот отзвонил девять часов. Это было реальное астрономическое время. По советскому сейчас было уже одиннадцать утра. Николай открыл крышку часов, направил цифру 12 на солнце, мысленно провел биссектрису между минутной и часовой стрелками. Линия указала юг. Он не поверил своим глазам: поезд шел на восток – в противоположную сторону от Екатеринбурга, все больше отдаляясь от цели следования.

Николай вышел из купе и направился к жене.

Он застал ее за молитвой. Александра стояла на коленях, беззвучно шепча слова, перед маленькой медной иконой Серафима Саровского, которую она поставила перед собой на диван. Мария еще спала.

Николай стал на колени рядом с женой.

Последний раз осенив себя знамением, они поднялись, сели на диван рядом и поцеловались. Некоторое время молчали, прислушиваясь к сонному бормотанию дочери.

– Ты уже знаешь? – спросила Александра шепотом.

– О чем?

Она молча указала на окно.

– Да, заметил. Тебе кто сказал? – спросил Николай.

– Боткин.

– А почему так едем?

Она пожала плечами. Николай задумался, но никакого объяснения странному маршруту их поезда так найти и не смог.

– Надобно поскорее увидеть комиссара, – сказал он.

– Обещал сам зайти, – ответила жена. – Сказал Боткину – будет часов в десять.

– По-большевистскому?

– Нет, по нормальному времени, – сказала Александра.

– Значит, в двенадцать.

Он глянул на часы – была половина десятого.



Однако Яковлев пришел только во втором часу. С ним была «комиссарка». Николай сидел у окна без сапог и в одном шерстяном носке. Второй ему штопала Александра, откусывая нитку зубами. Штопка раздражала: ее собственные очки, которыми она пользовалась при чтении и рукоделии, разбились в дороге. Пришлось одолжить пенсне у Боткина и прикрепить шнурком к голове, так как пружинка не держала их на ее переносице. Пенсне оказалось в два раза сильнее ее очков, поэтому Александре пришлось держать штопку перед самыми глазами. Она могла поручить работу Демидовой, но в последнее время предпочитала ухаживать за мужем сама. Рукоделие стало для нее успокоительным средством.

Мария сидела в углу дивана, сжавшись в клубок, и дремала под стук колес.

В жизни Николай не отличался проницательностью. Однако даже он заметил, что в лицах Яковлева и Новосильцевой что-то сильно изменилось. Яковлев, самообладанию которого несколько раз позавидовал даже Николай, нервно потирал кисть левой руки, обезображенной рваным шрамом после ранения японской разрывной пулей «дум-дум», которую он получил в 1905 году в Порт-Артуре. Рана зажила благополучно, но осталась фантомная боль, которая в минуты сильного нервного напряжения иногда просыпалась.

Новосильцева тоже не была похожа на себя. Глаза ее сверкали сухим болезненным блеском, под ними обозначились синяки, а ближе к вискам проявилась легкая желтизна, которая натолкнула более проницательную Александру на мысль, что у «комиссарочки» не все ладно по женской части.

Николай сконфуженно поднялся с дивана. «Хорошо, хоть не в кальсонах застали!» – подумал он.

Тем не менее, он некоторой галантностью поклонился Новосильцевой, словно он всю жизнь проходил в одном носке. Яковлеву Николай пожал руку, как всегда, крепко, с открытым чувством. Александра, не вставая, приветливо улыбнулась обоим и продолжила штопку. Мария не проснулась.

– Все никак не может прийти в себя после дороги, – шепотом объяснил Николай.

– Да, дорога – для сильных и терпеливых, – согласился Яковлев. – Должен заметить, что вы, Николай Александрович, ваша супруга и дочь сполна обладаете обоими качествами. А как ваше самочувствие государыни? Удалось хоть немного отдохнуть?

– О, спасибо за заботливость вашу! – снова улыбнулась Александра.

– Мы от всего сердца и со всей искренностью благодарим вас, Василий Васильевич, и вас, Глафира Васильевна, голубушка… – заговорил Николай, – за ваши хлопоты и за все, что вы для нас делаете. Но позвольте сразу спросить, что с нашим маршрутом следования? Помнится, что железная дорога из Тюмени в Екатеринбург имеет общее генеральное направление норд-норд-вест, но никак не зюйд, что наблюдается в текущий момент. Может быть, на этом участке какой-то особенный объезд? Хотя характер и условия местности вроде бы не предполагают такового… не помню, хотя в свое время покойный отец заставил меня наизусть знать все российские железные дороги.

– Вы совершенно правы, ваше величество, – подтвердил Яковлев. – Никакого объезда или разъезда нет. Мы действительно движемся на юг. Я вынужден коренным образом изменить наш маршрут. Мы движемся в Омск, а не в Екатеринбург.

– Омск? – удивился Николай.

– Омск! – испуганно отозвалась Александра. Они переглянулись. Она положила носок на столик и освободилась от пенсне. – Омск… – вздрогнула она.

– Что же вас заставило? Вы можете сказать? – спросил Николай.

– Извольте, – сказал Яковлев. – Но при одном условии. Особенно я адресую это условие вам, Александра Федоровна.

– Что ше? – спросила Александра. – Надеюсь…

– Прошу мои слова воспринять с полным спокойствием и абсолютным доверием – насколько это возможно.

– Разве я дал вам повод сомневаться в нашем исключительном доверии к вам лично и к Глафире Васильевне? – в голосе Николая прозвучала обида.

– Не давали, – успокоил его комиссар. – Но для начала прошу вас иметь в виду и осознать еще раз: самое тяжелое – позади. Мы на прямой дороге к цели и, возможно, к свободе, хотя и не столь скорой, как хотелось бы.

– Я вас попрошу, пожалюста, мне и нам сказать, какая же все-таки есть наш конечный… наша цель? – умоляюще посмотрела Александра на Новосильцеву. – Мы, – можем обои с вами заключить женский Komplott, свой женский заговор?

– Безусловно, ваше величество! Это наше с вами святое женское право! – улыбнулась Новосильцева.

– Произошло нечто неожиданное и, не буду скрывать, не очень приятное, – заговорил Яковлев. – Местная власть отказывается выполнить решение верховной. Уралсовет пытается воспрепятствовать моей миссии.

Николай и Александра переглянулись.

– Это бунт? – спросил Николай.

– Мятеж? – вздрогнула сказала Александра.

– Нет, конечно! – возразил Яковлев.

– А как же тогда можно обозначить такое неподчинение? – удивился Николай.

– Недоразумение! И только, – пояснил Яковлев. – Оно очень скоро разрешится. Здешние товарищи, ретивые не по уму, пытались ставить нам палки в колеса еще в Тобольске.

– Мы это поняли еще в дороге, – подтвердил Николай. – И теперь?

– Поэтому Москва утвердила нам теперь другой маршрут – на Омск, откуда мы будем пробиваться в центр.

– Ах, вот как! – успокоился Николай. – Москва утвердила!

Комиссар рассказал о своей телеграмме в Екатеринбург, в которой сообщил тамошним властям, что направляется к ним. Но, отъехав от Тюмени на 20–30 верст, комиссар приказал сменить направление. Поезд на полном ходу, погасив огни, пошел обратно и проскочил Тюмень, не снижая скорости, как и было условлено с начальником станции.

– Так что уже скоро будем в Омске, – пообещал Яковлев. – А пока все идет хорошо.

Но Александра неожиданно разволновалась.

– Василий Василич! – заговорила она. – Я очень боюсь, очень боюсь!..

– Чего же, ваше величество? – спросил Яковлев.

– Дети… наши дети там!.. Ведь теперь они стали заложники! Что с ними будет?! – она выронила носок.

Яковлев и Новосильцева переглянулись. Это обстоятельство им в голову не приходило.

– Не волнуйтесь, ваше величество! – успокоил ее комиссар. – Пока мы вместе с вами и пока на нашей с вами стороне центральная власть, которая, повторяю, полностью одобряет мои действия, с ними ничего плохого произойти не может! Никак не может! Ни при каких обстоятельствах!

Но эти слова до Александры уже не дошли. Она схватилась за грудь, безуспешно пытаясь вдохнуть, глаза ее закатились, на лбу у нее выступил крупный холодный пот, губы посинели.

– Господи помилуй! – вскричал Николай, подхватывая жену за талию. – Доктор Боткин! Где он? Евгений Сергеевич!..

Проснулась Мария. Ни о чем не спрашивая, она сразу метнулась в коридор и столкнулась с доктором. В руках он держал свой саквояж.

– Евгений Сергеевич! – только и сказала Мария.

– Приступ? Следовало ожидать, – кивнул Боткин. – Надо было мне прийти раньше.

Она посторонилась, пропуская доктора в купе.

Боткин положил саквояж на диван и сказал:

– Прошу оставить меня наедине с государыней.



Яковлев и Новосильцева вернулись в штабной вагон. Тут уже были Зенцов-младший, Гузаков и Чудинов. У окна матрос Гончарюк тщательно чистил и смазывал свой маузер. До Омска оставалось около полутора часов.

– Полагаю, – сказала Новосильцева, – нужно провести разведку. Поезд остановить и проехать к Омску на паровозе.



Через час состав остановился в чистом поле. Паровоз отцепили, и Яковлев двинулся на нем дальше. С ним был только Чудинов. Командование Яковлев передал Гузакову.

Гузаков поставил боевое охранение, после чего предложид пассажирам выйти на прогулку. Вышла только Мария.

Она легко соскочила с площадки вагона на землю.

Несколько минут слушала тишину, которая обрушилась на нее, словно беззвучная лавина. Потом различила пение жаворонка. Попыталась разглядеть его в ослепительно синем небе, но не нашла – заслезились глаза. Девушка неторопливо собрала букетик полевых цветов и вернулась к матери.

Александре стало немного лучше. Доктор ввел ей внутривенно полшприца физраствора, которым предварительно вымыл пузырек из-под морфина. Приступ миновал, и Александра задремала.



Поезд уже больше двух часов стоял под палящим солнцем. Вагоны постепенно раскалялись, стала донимать влажная духота, скоро ставшая невыносимой. Отряд, за исключением боевого охранения, покинул вагоны, люди лежали в тени вдоль насыпи, некоторые забрались под вагоны.

Новосильцева не находила себе места: ее мучила жара, потом подступила тошнота, но она, крепясь изо всех сил, безотрывно смотрела на горизонт в ту сторону, где исчез паровоз с комиссаром. Потом внезапно ее охватил озноб, и она тряслась на тридцатиградусной жаре в холодной лихорадке, пока не осознала, что это не лихорадка, а предчувствие.

Наконец над горизонтом показался черный клубок дыма, который постепенно рос и увеличивался, потом показался паровоз.

Комиссар Яковлев вернулся не один. В будке машиниста и на смотровых мостках паровозного котла были незнакомые вооруженные красноармейцы.

Паровоз прицепили к составу. Через полчаса раскочегарили хвостовой паровоз. Машинист дал пар, раздался рев гудка. Состав дрогнул, загрохотал буферами и медленно двинулся обратно – на северо-запад, в сторону Екатеринбурга.



… Когда комиссар Яковлев направился на разведку в Омск, он не исключал, что его может ждать ловушка, но был уверен, что пробьется: не может быть, чтобы Омск тоже решил не подчиняться Центру. Поэтому он был спокоен. И это был его первый и последний в его жизни большой и непоправимый просчет, хотя и неизбежный.

Потому что двумя часами раньше Омск уже имел депешу из Екатеринбурга.



Военная вне всякой очереди[119].



28 апреля омской железной дорогой отправился экстренный поезд № 42 под начальством комиссара Яковлева, конвоирующего бывшего царя Николая Романова. Комиссар Яковлев имел поручение всероссийского совнаркома доставить бывшего царя из Тобольска в Екатеринбург, сдать его в распоряжение областного совета Р.К.С. депутатов Урала. Согласно письма председателя ЦИК Свердлова без прямого приказа Центра бывший царь не должен был никуда увозиться в другое место, мы таких указаний не получали. Увозя Романова из Тобольска, комиссар Яковлев посадил его в Тюмени в поезд, направил на Екатеринбург, но на ближайшем разъезде изменил направление, направил поезд в противоположное направление на восток к Омску. Областной совет рабочих, крестьян, солдат Урала, обсудив поведение комиссара Яковлева, единогласным решением видит в нем прямую измену революции, стремление с неизвестной целью ввезти бывшего царя из пределов революционного Урала, вопреки точному указанию председателя ЦИК, является актом, ставящим комиссара Яковлева вне рядов революционеров. Областной совет Урала предлагает всем советским революционным организациям, в особенности Омскому совдепу принять самые решительные экстренные меры, включительно применение вооруженной силы, для остановки поезда бывшего царя. Комиссар Яковлев имеет в своем распоряжении вооруженную силу до ста человек приблизительно. Комиссар Яковлев должен быть арестован вместе с теми лицами его отряда, которые будут сопротивляться, весь конвой должен быть заменен новым вполне надежных людей. Арестованные вместе с Николаем Романовым должны быть доставлены в Екатеринбург, сданы облсовету. Предлагаем не обращать внимания на разные документы, которые будет предъявлять Яковлев, на них ссылаться, ибо все его предыдущие шаги бесспорно свидетельствуют о преступном замысле, осуществляемом Яковлевым возможно по поручению других лиц. Областные комитеты партии коммунистов-большевиков, левых эсеров и максималистов считают выполнение постановления облсовета обязательным для членов этих партий. О принятых мерах, а также о последствиях, просим немедленно телеграфировать – Екатеринбург, облсовет.

Председатель Уральского областного совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов

Александр Белобородов.



Текст телеграммы действительно был утвержден на областной конференции РКП (б). Делегаты также потребовали скорейшего расстрела Романовых, чтоб предупредить все попытки освободить бывшего царя и восстановить в России монархию.

Пока паровоз Яковлева шел предместьями Омска, из Екатеринбурга пришла «молния» в Кремль.



Секретно.

Совнарком тов. Ленину и Свердлову

Ваш комиссар Яковлев привез Романова в Тюмень, посадил его в поезд и направился в Екатеринбург. Отъехав один перегон, изменил направление. Поехал обратно. Теперь поезд с Николаем находится около Омска. С какой целью это сделано – нам неизвестно. Мы считаем такой поступок изменническим. Согласно вашего письма от 9 апреля Николай должен быть в Екатеринбурге. Что это значит? Согласно принятому областным комитетом партии решению, сейчас отдано распоряжение задержать Яковлева и поезд во что бы то ни стало, арестовать и доставить вместе с Николаем в Екатеринбург. Ждем у аппарата ответа.

Белобородов, Сафаров.



Отправив телеграмму, они решили ждать ответ минут десять, не больше. Потом связь с Москвой прервать и не восстанавливать, пока сюда не будет доставлен под конвоем Яковлев и его «багаж». Голощекин тоже был здесь.

– Вот тогда пусть товарищ Ленин помахает кулаками после драки! – заявил он. – Не видать ему царя, как своих молодых волос.

Но едва он это произнес, как телеграфный аппарат зазвенел.

«У аппарата Ленин и Свердлов. Мы правильно вас поняли: Яковлев пытается увезти Николая на восток?»

«Да правильно. Яковлев – изменник революции», – ответил Екатеринбург.

«Но у него возникли опасения, что некоторые ваши товарищи позволили себе превышение власти и это угрожает жизни комиссара и тех лиц, которых он везет».

«Яковлев нагло лжет. Он увидел, что мы разоблачили его намерения и потому решил скрыться».

«Какие намерения он обнаружил?»

«Яковлев нарушил предписание ВЦИК оставить Романовых в Екатеринбурге».

– Что за чертовщина! – проговорил Ленин, прочитав ответ. – Передайте, – приказал он телеграфисту, – чтобы товарищи подождали несколько минут. Надо кое-что выяснить.

Телеграфист отстучал: «Товарищ Ленин просит подождать у аппарата несколько минут».

«Ждем».

Ленин взял ленту с первой телеграммой и внимательно перечитал ее.

– Яков Михайлович, – сказал он Свердлову. – Что-то я не могу понять вот это место – глаза, наверное, устали. Прочтите, пожалуйста.

Свердлов прочитал вслух:

– «Согласно вашего письма от 9 апреля Николай должен быть в Екатеринбурге»…

– Как это понимать? Какое письмо? – недоуменно спросил Ленин. – Кажется, память я еще не потерял. Почему Екатеринбург? Романов должен быть здесь. Он нужен нам здесь! – воскликнул Ленин, побагровев.

– За это письмо, за которое тут товарищи сообщают, – невозмутимо ответил Свердлов, – нам надо еще много разобраться.

– Что тут еще разбираться? – раздраженно спросил Ленин. На щеках у него появился психастенический румянец, на висках вздулись синие ветви сосудов. Он почувствовал легкий звон в ушах – предвестник гнева, за которым последует приступ головной боли, и приказал себе успокоиться. – Так кто же все-таки послал им письмо с указанием, чтобы Романов остался в Екатеринбурге? – понизив голос, спросил он.

– Ой, да товарищ Ленин! – с облегчением воскликнул Свердлов. – Все ж так теперь стало ясно! Это ж им было неясно… Так я ж предупреждал их только за то, что Яковлев провезет царя через Екатеринбург – да и все тут, а они ж вот-таки решили, наверное, что он Николая туда он насовсем привезет.

Ленин озадаченно смотрел на Свердлова.

– Я вас не понял, – наконец произнес он. – Какой смысл был в таком предупреждении? И как можно было иначе понять миссию Яковлева? Вы, Яков Михайлович, хотите сказать, что екатеринбуржцы настолько ослы, что решили: мы посылаем из Москвы две сотни людей во главе с одним из самых ценных наших кадров, тратим огромные средства – и все это только для того, чтобы он перевез Романова из Тобольска в Екатеринбург? Вместо того, чтобы поручить это местным? Или они решили, что это мы – идиоты?

Свердлов широко и радостно улыбнулся, хотя бородка его предательски дрогнула: главе советской России на самом деле было сейчас не до смеха.

– Так это ж… наверное ж таки… недоразумели или недопоняли.

– Романов нужен нам здесь! – жестко заявил Ленин, коротко махнув рукой, словно отрубил. – И как можно скорее! Я скажу вам, Яков Михайлович, то, чего не сказал бы и Плеханову или самому Марксу: у нас с вами и с нашими коллегами по Кремлевскому сидению осталось оченьмаловремени! Гораздо меньше, чем у Гришки Отрепьева в том октябре, когда он здесь сидел с поляками. Когда они выкапывали мертвецов из свежих могил и жрали трупы, даже не удосужившись их поджарить.

– Фуй, какая гадость! – воскликнул Свердлов.

– Поляки с вами тогда не согласились бы, – проворчал Ленин. – Так вот, не считайте меня паникером, но я носом, нюхом своим чувствую запах мертвечины. С каждым днем все сильнее. И царь нам нужен, как джокер карточному игроку, у которого на руках каре валетов, но у его противника – четыре дамы.

Свердлов развел руками.

– Конечно, германская сторона…

– Германская сторона здесь не при чем! – отрезал Ленин. – В настоящий момент, в настоящую секунду, не при чем… – поправился он. – Николай должен быть здесь по нескольким причинам – и все они, смею утверждать, дорогой товарищ Свердлов, имеют архиважное политическое значение для всех нас, – взявших власть, а теперь не знающих, как ее удержать!

– Вы хотите сказать, Владимир Ильич… – обиделся Свердлов. – Вы хотите сказать…

– Я уже сказал, что хотел, – перебил его Ленин, потер виски и добавил примирительным тоном. – Уладьте, пожалуйста, Яков Михайлович, вы это умеете…

И он повернулся, собираясь идти.

– Товарищ Ленин! – остановил его Свердлов. – Я готов уладить, и я немедленно все улажу, но тут все немножко не так просто!

Ленин остановился и обернулся к нему.

– Почему же?

– Так местные амбиции тоже надо уметь учитывать! – сказал Свердлов. – Это очень и очень непросто.

– Так учитывайте! Вам что-нибудь мешает? Учитывайте! Но Романов должен быть здесь как можно скорее! Он нужен здесь сейчас! От этого, может быть, зависят не только наши с вами ничтожные жизни, но и будущее России – быть ей сильной и просвещенной страной свободного труда или новые поляки ее растащат на клочки. Прошу вас: вразумите своих земляков! И поскорее.

– Ой, Владимир Ильич! Я же знаю этих товарищей! – всплеснул руками Свердлов. – Они если обидятся – ой!.. Долго потом их надо уговаривать, и убеждать, и доказывать.

Ленин вернулся к телеграфисту.

– Так-с… – задумался он и сказал: – Прошу, передавайте: «Товарищи, у аппарата Ленин. Мы расцениваем все происшедшее исключительно как досадное недоразумение. Повторяю: некоторые ваши коллеги дали повод Яковлеву их неправильно понять и расценить их намерения как стремление не позволить ему доставить Николая Романова в Москву и даже как стремление уничтожить его. Именно этим и только этим объясняется тот факт, что комиссар Яковлев изменил маршрут. Все свои действия комиссар Яковлев согласует с центром. Поэтому никакой самодеятельности с его стороны здесь нет. Я бы посоветовал слишком ретивым коммунистам больше думать о местных вопросах и проблемах местной политики, а дело с Романовым предоставить решать Центру. Прошу ответить, как меня поняли? Ленин»



Ответ пришел быстро.



«Товарищ Ленин, товарищ Свердлов. У аппарата председатель исполкома Белобородов, а также товарищи Сафаров и Голощекин. Уверяем вас, что никаких поводов Яковлеву думать так, как вы сказали, никто не давал. Если Яковлев такое утверждает – это значит, что он вас вводит в заблуждение. В его изменнических намерениях мы убедились с самого его приезда. И только ждали, как он себя будет вести дальше. Он сам дал нам все доказательства своей измены».



Ленин прочел ответ.

– Это какое-то коллективное сумасшествие! – раздраженно бросил он. – Что с ними теперь делать?

– Нет, Владимир Ильич, – мягко возразил Свердлов. – Это их обычная революционная бдительность. Я же хорошо знаю этих товарищей, а вот Яковлева знаю плохо, так что можно сказать, совсем не знаю и поэтому – кто знает, может, они таки знают там все лучше и узнали такое, что не знаем мы…

– Прошу передать, – прервал Ленин, обращаясь к телеграфисту. – «Уважаемые товарищи! Никто не ставит под сомнение искренность ваших намерений. Тем не менее, повторяю: никакой измены со стороны комиссара Яковлева нет. В самое ближайшее время с ним будет установлена связь. Настоятельно и необходимо требую обеспечить ему свободный проезд».

Получив ответ, Белобородов и Голощекин переглянулись.

– Что скажем? – спросил Голощекин.

– Ну, раз Ленин требует… – проговорил Белобородов.

– … но это еще не все! – закончил за него фразу Голощекин. – Ленин – не царь и не Бог, и хоть Кремль высоко, но оттуда не все ему видно.

– Я думаю, – вмешался Сафаров, – нужно выполнить приказ предсовнаркома.

– Приказ? – обернулся к нему Голощекин. – Где тут приказ? Он просто пишет: «необходимо» и больше ничего. Мы тоже знаем, что нам больше необходимо… Передавай! – приказал он телеграфисту: «Товарищ Ленин, товарищ Свердлов. Никаких препятствий движению Романова не будет при условии возвращения его на прежний маршрут через Екатеринбург. Белобородов, Сафаров, Голощекин».

– Вот это другое дело! – одобрил Сафаров и с облегчением вздохнул. – Ну, кажется, разобрались.

Получив ответ Екатеринбурга, Ленин смягчился:

– Вот это другое дело! Разобрались. Но все равно, запросите, пожалуйста: «Вы даете гарантии неприкосновенности Романовых?»

И тут же пришел ответ:

«Целость и неприкосновенность Романовых гарантируем. Белобородов, Сафаров, Голощекин».

– Ну что же, – бодро сказал Свердлов. – Можно сказать, ициндент исчерпан.

Ленин снова потер виски.

– Инцидент, – пробормотал он.

– Что? – переспросил Свердлов. – Что такое, Владимир Ильич?

– Спасибо, Яков Михайлович, – с внезапной слабостью в голосе ответил Ленин. – Прошу вас, докладывайте мне, если нетрудно, как там дальше… Кажется, я немного устал.

И, не попрощавшись, он вышел медленной и осторожной походкой. Голова у него кружилась, но он больше всего боялся, что это кто-нибудь заметил.

Свердлов улыбнулся ему вслед. И тут раздался звонок юза.

– На проводе Омск! – сообщил телеграфист. – Срочно!..



На подходе к Омску перед въездом на мост паровоз снизил ход. Машинист дал тревожный гудок и вопросительно посмотрел на Чудинова и Яковлева.

– Что там? – спросил Чудинов и выглянул в окошко. – Батюшки, Костя! Глянь! Вот так встреча? Кого это они так ждут?

Комиссар Яковлев вышел на площадку. Достал из футляра свой небольшой артиллерийский бинокль и направил его на здание вокзала, видневшееся за мостом. Над крышей вокзала развевался красный флаг. Но по обеим сторонам железной дороги сразу за мостом и вплоть до перрона густо залегли красноармейцы, вооруженные винтовками и пулеметами.

– Максимально снизить ход! – негромко приказал Яковлев машинисту.

Под прицелами винтовок и пулеметов они медленнее скорости пешехода доползли до вокзала.

Вокзальная площадь была заполнена вооруженной толпой. На платформе стояли четыре полевых пушки.

Поезд остановился, послышалось шипение выпускаемого пара. Лязгнули колеса на тормозах. Яковлев медленно спустился по железной лесенке на платформу и тут же был взят в кольцо толпой вооруженных красноармейцев, гражданских, среди которых были и чекисты в неизменных кожаных куртках. Они тоже держали наготове оружие. Яковлев понял: один неверный шаг или неверное слово, и он с Чудиновым тут же будет превращен в решето.

Комиссар медленно достал из бокового кармана куртки свой мандат и высоко поднял его вверх. Окружившая его толпа тут же устремила взгляд на бумагу в руке, а он медленно и громко произнес:

– Я чрезвычайный комиссар Всероссийского исполнительного комитета и совета народных комиссаров Яковлев. Вот мои документы за подписью товарищей Ленина и Свердлова! Мне нужна встреча с председателем омского совета товарищем Косаревым!

– Здесь Косарев! – послышался возглас из толпы.

Толпа раздалась, и в узкий коридор прошел молодой, аккуратно подтянутый военный. Он был без оружия.

– Эй! – крикнул он Яковлеву. – Константин! Ты ли это?

Он быстро подошел к комиссару, и они крепко обнялись.

– Постой! – вдруг отступил на шаг Косарев. – Так это ты – комиссар Яковлев?

– Совершенно верно! Вот, читай! Мой мандат. А против кого это вы так ощетинились? Вот даже пушки на платформе. Колчака ждете?

Косарев прочел его бумагу и вдруг расхохотался – с нескрываемым удовольствием.

– Да не Колчака, а более страшного врага! – наконец произнес он.

– Что-то тебя не понимаю, Володя, – произнес Яковлев.

– Ну, как же! – возразил Косарев. – Ты самый главный у нас теперь контрреволюционер! – и усмехнулся. – Знаешь, сколько у нас тут на тебя депеш? От Уралсовета, между прочим! Они тебя уже объявили на всю республику изменником революции…

Яковлева молчал. Косарев еще раз похлопал комиссара по плечу.

– Пройдем на вокзал, – предложил он.

Они вошли в телеграфную. И Косарев, его старый друг, с которым Яковлев познакомился на острове Капри у Максима Горького, организовавшего у себя тогда партийную школу, положил перед ним длинную телеграмму.

– Вот! Прочитай. Про твою милость тут пишут, – сказал Косарев. – Очень интересно.

Это была телеграмма Уралсовета с требованием принять экстренные меры, вплоть до вооруженной силы, «для остановки поезда бывшего царя» и для ареста комиссара Яковлева.

– Ну, так где же твой царь? – спросил Косарев, когда Яковлев дочитал телеграмму.

– Здесь неподалеку, – ответил Яковлев. – А я перед тобой, как видишь. Можешь меня арестовать – я пришел к тебе сам. И вообще, можешь делать все, что считаешь нужным.

– Константин! Ты мне сначала расскажи, что на самом деле происходит. А потом я сделаю то, что считаю нужным.

– Хорошо, – согласился Яковлев. – Но может, убрать толпу с площади? Когда собирается так много вооруженного народа, а дела не происходит, всегда возможны эксцессы. Люди напряжены. А со мной никого, кроме Чудинова.

– Ты прав…

Через пятнадцать минут вокзальная площадь и здание опустели. Только в зале ожидания остались два десятка красноармейцев.

– Я вот о чем тебя еще попрошу, – сказал Яковлев Косареву. – Мне нужна немедленно Москва. Ленин или, в крайнем случае, Свердлов.

Косарев с сомнением покачал головой.

– Есть еще одно распоряжение. Ты о нем еще не знаешь! – сказал он. – От наркома почт и телеграфов Подбельского. Связи с Кремлем тебе не давать! И вообще никакой связи не давать!

– Владимир! – Яковлев с такой яростью посмотрел Косареву в глаза, что тот невольно прищурился. – Ты разве не видишь, где измена? У меня личный приказ Ленина! А его подчиненный, просто член правительства, Невский, запрещает мне связь с главой правительства, чье личное задание я выполняю! Ты ведь знаешь, какое у меня задание?

– Да… Ты везешь царя. В Москву. Или еще куда-нибудь, куда считаешь нужным, а значит, по-моему, верным, – в раздумье проговорил Косарев. – Могу предположить, что кто-то, пока нам не известный, используя товарищей из Уралсовета, допустим, введя их в заблуждение, хочет Николая… скажем так – преждевременно «освободить» – навсегда! Или взять в заложники. А? Есть логика?

– Вполне, – ответил комиссар.

– Или же… – продолжил Косарев. – Захватить его для каких-то своих целей, не отвечающих целям Центра. К примеру, выкрасть и вывезти за границу. Возможно?

– Весьма, – согласился Яковлев.

– Дело, стало быть, чрезвычайное и мерзкое, – задумался Косарев. – Только ты и меня пойми, Константин. Мне на них и их заговоры, честно говоря, плевать. Главное, я хорошо знаю тебя. Ты мой друг, а значит, вы всегда прав, даже если и не прав… Кажется, я догадываюсь, кто там, в Катькином, воду мутит. Но ты должен мне ответить на вопрос – для полной ясности. Я хочу иметь ясное представление! Может быть, распоряжение не давать тебе связь идет от самого Ленина? Не исключаешь?

– Исключаю, – заявил Яковлев. – У Ленина есть свои недостатки и даже странности. Но интриганом и двурушником он никогда не был. Да ты знаешь его получше, чем я. Если бы задача изменилась, он просто дал бы мне приказ. И все. Была бы личная его телеграмма. И никто, кроме него самого, не имеет права отменить мой мандат.

– Да… Наверное, я рассуждаю как самый настоящий бюрократ, – усмехнулся Косарев. – Уже видишь, брат, научился… Еще власть не успели взять, как следует, а бюрократизм уже в кровь пошел…

– Иногда он бывает полезен. Но в меру, – произнес Яковлев. – Все-таки прикажи вызвать лично председателя совнаркома.

– Попробую.

Получасовые попытки телеграфиста ни к чему не привели. Из приемной главы правительства референт-стенографистка Фотиева отвечала, что Ленин в такую рань на службу приезжает редко, а сейчас его вообще нет в Москве: уехал в Кашино на торжественное открытие первой сельской электростанции.

– Ну, правильно, – произнес Косарев. – Там сейчас, – он посмотрел на свои часы, – семь утра. – Давай попробуем Свердлова.

Четверть часа прошли в тихом напряжении. Косарев выкурил две папиросы, Яковлев тоже попросил у него одну: трубку свою он оставил в поезде.

И тут телеграфист радостно ответил:

– Есть Москва! Товарищ Свердлов лично!

Косарев радостно заулыбался:

– Хорошо, что советская власть у нас работает так самоотверженно!

Комиссар Яковлев вздохнул с облегчением и, аккуратно обдумывая каждое слово, медленно продиктовал:

«Товарищ Свердлов! Требуется немедленное ваше вмешательство. По приказу председателя Белобородова я остановлен в Омске вооруженными силами Совета. Дальше пути нет. Белобородов потребовал моего ареста и захвата багажа. Прошу немедленно отменить его возмутительные приказы. Яковлев».

Застрекотала ответная лента.

«Комиссару Яковлеву Свердлов в Омск – чрезвычайно срочно. Только что вместе с товарищем Лениным вели многочасовые переговоры с Екатеринбургом. Все решено нормально. Выполнять указания, учитывать телеграмму мою в Уралсовет, читай ее копию. Свердлов».

И дальше без остановки телеграфист принял большой кусок текста:



Екатеринбург, облсовет, комитет партии

Товарищи! Только окончательно решили с т. Лениным. Все, что делается сейчас Яковлевым, является прямым выполнением данного мною приказа и постановления совнаркома. Подробности сообщу специальным курьером. Никаких распоряжений относительно Яковлева не делайте. Он действует теперь согласно полученного от меня сегодня в 4 часа утра указания. Ничего абсолютно не предпринимайте без нашего согласия. Яковлеву полное доверие. Еще раз никакого вмешательства. Свердлов.

Яковлеву: Сообщи, как понял. Свердлов.



– Передайте, – приказал Яковлев. – «Вас понял правильно. Продолжать путь на Симский округ. Прошу подтвердить».

Ответ Свердлова поразил его.



«Яковлеву. Немедленно двигаться обратно в Тюмень. С уральцами обо всем договорились принять меры, дали гарантии, передай груз в Тюмени представителю областкома уральского. Так необходимо. Поезжай сам вместе. Оказывай полное содействие представителю. Задачи прежние. Свердлов».



Яковлев перечитал телеграмму дважды.

– Знаешь, Володя, – он вздохнул, – или я чего-то не понимаю, или… Прочти!

Косарев прочел и весело сказал:

– Все ясно! Вот теперь – действительно все ясно! И, по-моему, все решилось ко всеобщему удовольствию! Ведь ты же двинулся сюда потому, что боялся – Екатеринбург не пропустит?

– Именно поэтому! – подтвердил Яковлев.

– Но теперь они пропустят?

Косарев не скрывал облегчения.

– Ну, что ты молчишь? А? Константин! – он слегка толкнул его в плечо. – Да ты никак уснул!

Яковлев посмотрел на него невидящим взглядом, потом жестко произнес:

– Не пропустят, черт возьми! Не пропустят! Смотри, что он пишет: «Передай груз»! Передай! Все!

Он помолчал и тихо сказал:

– Мне нужен Ленин. Мне очень нужен Ленин… Но, боюсь, уже все бесполезно. У меня нет времени. Они меня опережают.

Зазвонил телефон, трубку снял начальник вокзала.


– Это вас! – сказал он Косареву.

Тот взял трубку.

– Да, я… Кто, Голощекин? Да пошли его к такой матери! – крикнул Косарев. – Пусть сидит и не гавкает! Тоже мне – еще один Верховный правитель нашелся! Мало нам Колчака! Передай ему, что комиссар Яковлев здесь… вот сидит напротив меня… И разговаривает с товарищем Свердловым по телеграфу. Понял? Вот, что ему Свердлов скажет окончательно, то и будет. Ты-то на меня не серчай, это я так, сгоряча… А Шайке передай: как Москва прикажет, так я и поступлю! И пускай не сует свой шнобель[120] в каждую задницу! Будь здоров! – и бросил трубку.

Настроение у него явно испортилось. Косарев угрюмо пояснил:

– Мой председатель чека… Ему, видишь, Голощекин приказывает немедленно тебя арестовать, как изменника революции, не выполняющего приказа председателя ВЦИК Свердлова!.. А? Еще один Наполеон Бонапарт на нашу голову!

– Тебе не следует так с ним, – тихо произнес Яковлев.

– С моим чекистом?

– Нет, с Голощекиным. Он не зря себя так уверенно ведет.

– О чем ты, Константин! – возмутился Косарев. – Я тебя не узнаю! Голощекина испугался? Добро бы моему председателю приказал прямой начальник – Лукоянов, а то ведь этот…

Комиссар Яковлев снова покачал головой.

– Мы с тобой в другой обстановке. Одно дело – боевое задание. Другое – попасть в систему, в машину. Власть, Владимир, это машина, бездушная, жестокая и беспощадная. И твое положение, и твоя жизнь могут зависеть не от твоего ума и личных качеств. А от того, какое колесо этой машины тобой распоряжается, тобой вращает… И от того, кто имеет право одни колеса и шестеренки вставлять, а другие выбрасывать в мусор.

Косарев от удивления даже откинулся на спинку стула.

– Костя! Не узнаю тебя! Что за тон?

– А чем не нравится тебе мой тон?

– Пораженческий он, Костя, пораженческий! – заявил Косарев. – Я вижу перед собой не железного Костю Мячина, которого ни пуля жандармская, ни шашка не берет, а…

– Ты, друг мой Владимир, видишь перед собой проигравшего человека, – тихо ответил Яковлев. – И обиднее всего то, что дело, которое мне было поручено и с которым я не сумел справиться, для меня лично… ты ведь знаешь, что для меня лично важнее?

– Конечно, знаю! – засмеялся Косарев. – Для тебя важнее всего – быть молодцом! Быть на коне! Быть впереди всех и не кланяться выстрелам врагов! Разве не так? Я всегда-то считал, что хорошо тебя знаю!..

– Да ты и сейчас меня знаешь не хуже, – уже спокойно и даже равнодушно ответил Яковлев. – Но, скажу тебе, друг мой: есть вещи еще более важные, чем жизнь и белый конь. Прости за банальность и высокий штиль, – преданность и честность важнее всего. Вот ты меня не предал. Но ты одновременно и долг свой революционера не предал! Сначала узнал, спросил, выяснил, разобрался! И, конечно, если бы я оказался предателем и ты меня арестовал, ты поступил бы правильно. Я бы от тебя первым отвернулся и перестал уважать, если бы ты поступил по-другому… Так вот, хуже всего быть обманутым и преданным теми, кому доверял… Так! – хлопнул себя по колену Яковлев. – Мне нужно Свердлову отправить последнее предупреждение. Может до него дойдет, и он поймет…

– Передавай! Сей же момент! – воскликнул Косарев. – Может, мне выйти? Хочешь без свидетелей?

– Нет, напротив! – возразил Яковлев. – Останься. Очень хорошо, если еще кто-нибудь будет знать правду.



Яковлев – Свердлову

Несомненно, я подчиняюсь всем приказаниям центра. Я отвезу багаж туда, куда скажете. Но считаю своим долгом еще раз предупредить совет народных комиссаров, что опасность для багажа по-прежнему осталась вполне основательная, которую могут подтвердить как Тюмень, так и Омск. Еще одно соображение: если вы все-таки отправите багаж, как я уже предлагал и продолжаю настаивать, в Симский округ Уфимской губернии, то вы всегда свободно можете его увезти в Москву или куда хотите. Если же багаж будет отвезен по первому маршруту в Екатеринбург, то сомневаюсь, удастся ли вам его оттуда вытащить. В этом ни я, ни Гузаков, ни екатеринбуржец Авдеев – никто из нас не сомневается. Багаж вы больше не получите. Повторяю – больше не получите. Итак, предупредивши вас о последствиях, снимаем с себя всякую моральную ответственность. Едем по первому маршруту. Сейчас же выезжаем. Напоминаю, что при переговорах по аппаратам все время возникают недоразумения. Нарком Подбельский запретил для меня переговоры (телеграфные. – авт.). Прошу, чтобы нарком путей сообщений Невский строгой телеграммой дал наказ всем железнодорожным начальникам не давать по телеграфу никаких других сведений, кроме тех, чтобы наш поезд шел без остановки и останавливался только на маленьких станциях, значит, еще раз напомни Подбельскому и Невскому. Багаж сдам. Поеду за другой частью. Яковлев. Чудинов. Гузаков.



– М-да, – проговорил в раздумье Косарев. – И ты снова поедешь в Тобольск? За детьми?

Яковлев отрицательно покачал головой.

– Нет. То есть, моя миссия должна закончиться после того, как все Романовы окажутся в Москве. Но теперь ясно: Голощекин не даст мне сделать и шагу.

– Но-но! – не согласился Косарев. – Не таков Костя Мячин, чтобы поддаться какому-то Шайке! Никогда не поверю!

Они с Косаревым обнялись.

– Еще вот что, – тихо сказал ему Косарев. – Если у тебя там… что-нибудь не так будет получаться… не забывай, что в Омске у тебя есть друзья! Да и не только в Омске!..

Яковлев крепко пожал ему руку:

– Конечно, не забуду! Ну а сейчас, – он вздохнул, – я бы попросил, вернее, посоветовал бы… отправить меня обратно под конвоем.

– Еще чего! – возмутился Косарев. – Ты что же – арестованный? Или добровольно хочешь им стать?

– Будем считать, добровольно, – подтвердил Яковлев. – Для обоюдной гарантии. Чтобы меня не встретили пушками в Тюмени. А с тебя потом не спросили со всей революционной строгостью, как ты мог меня просто так отпустить.

– Ну, – неожиданно упавшим голосом произнес Косарев. – Я тебе дам людей. Но только потому, – громче сказал он, – что этого ты требуешь! А я тебе не могу отказать! Как старому боевому товарищу и истинному революционеру!

– Хорошо, хорошо! – улыбнулся Яковлев. – Спасибо. Прощай.



Выслушав рассказ Яковлева о том, что произошло в Омске, Гузаков в раздумье сказал:

– Надо все хорошенько обмозговать… Что сами думаете, товарищ комиссар?

– Первое, – произнес Яковлев, – как-то разъяснить нашим пассажирам, почему мы возвращаемся в Екатеринбург. Но сделать это аккуратно, чтоб не напугать до смерти.

– Да, – согласился Чудинов. – Царицу сердечный удар хватит – перед всем миром отвечать придется.

– Кто бы взял на себя?

И все обернулись к Новосильцевой.

Ей не только не хотелось идти в вагон к Романовым. Ей вообще никуда не хотелось идти. Она с трудом слушала Яковлева, с отвращением воспринимала голоса других. Больше всего на свете ей хотелось остановить поезд, выйти из него, уйти куда-нибудь в поле, найти чистую прохладную реку, забраться в воду и сидеть в ней вечно – до скончания дней.

Она молча направилась двери.

– Проводить вас? – матрос Гончарюк и вопросительно глянул на комиссара.

Яковлев кивнул.

Они пошли по раскаленному коридору. Романовы были через один вагон. На входе в него, в тамбуре уже были незнакомые красноармейцы. Караул был сменен по приказу Яковлева.

Николаю это не понравилось. Он ничего не стал говорить Александре, но когда Новосильцева и Гончарюк вошли в его купе, встретил их словами:

– Новая охрана… Откуда они? И что опять?

– Как чувствует себя Александра Федоровна? – не отвечая, спросила Новосильцева.

– Лучше, – ответил Николай. – Но она тоже спрашивает…

– К ней можно пройти?

– Да, наверное. Давайте попробуем.

Александра лежала на диване с закрытыми глазами. Новосильцева прислушалась к ее размеренному дыханию и спросила Марию:

– Мама давно уснула?

– Только что, – шепотом ответила девушка. – Что-нибудь случилось?

– Да, – ответила Новосильцева. – Мы движемся первым маршрутом – на Екатеринбург.

– А заславцы… ой извините, само вырвалось! Ну – те самые? – испуганно спросила Мария.

– Теперь все в порядке. Правительство приняло меры и гарантирует нам всем безопасность и беспрепятственный проезд в Москву.

– Так мы едем в Москву? – радостно закричала Мария, разбудив мать.

– Пока в Москву, а там, может быть, и дальше. Если все будет, как задумано, – прибавила она.

Мария бросилась к ней на шею и крепко обняла.

– Глафирочка! Миленькая! Родная!.. – сквозь придушенные слезы прошептала Мария. – Неужели, правда?.. Ты нас спасла… как обещала! Спасла! Спаси и остальных – ты же обещала Алексею!

– Да, обещала, – тихо сказала Новосильцева.

Она обняла девушку и погладила ее по голове.

– Только слез не надо… – сказала графинька. – И рано благодарить – еще не все кончено.

Александра все слышала. Она с трудом поднялась с дивана. Подошла к Новосильцевой и поцеловала ее в висок.

– Спасательница! Теперь я спокойная, – сказала она прерывающимся голосом. – Ты есть ангел Господень! Я каждый день молила, чтобы Господь сжалился и спасаль хотя бы моих детей!.. Меня не надо – только детей. Я молила Пресвятую Деву Марию: «Попроси за моих детей у Господа – у Сына Своего! Ведь Ты сама Мать и Ты знаешь, что такое терять ребенка, родную кровь!» И Она услышала – значит, Она просила Господа нашего Иисуса Христа! И Господь согласился и прислал к нам тебя!.. Ты теперь мне родная дочь! Ты больше, чем родная дочь. Ты – Ангел Господень! Я молюсь на тебя! – Александра обняла графиньку, крепко прижала к себе и поцеловала в лоб.

– Ваше величество! – смутилась Новосильцева. – Мне надо идти – начальство ждет…

И почти бегом она поспешила в свой вагон. «Еще немного, и я тоже разревусь!» – подумала она, чувствуя себя негодяйкой.



Поезд медленно вошел на территорию станции Екатеринбург, но остановился не у пассажирского перрона, а на противоположной стороне, у грузового дебаркадера. Между перроном и поездом Яковлева оказались рельсы транзитного прогона.

На платформе бесновалась разъяренная толпа. Народу было много, и он все прибывал, так что из первых рядов некоторые были вынуждены прыгать вниз, на шпалы.

Солдаты в шинелях без ремней, но все вооруженные винтовками. Рабочие в смазных сапогах, зимних армяках, неизменных картузах с лаковым козырьком, а некоторые, по случаю жаркого дня уже и просто в пиджаках и непременных сатиновых рубашках в мелкий горошек. Бабы в овчинных полушубках, в черных, в цветастых и в простых платках; десятка полтора студентов в форменных куртках, но без кокард на фуражках; уличные торговки семечками и горячими пирожками с начинкой из собачьего и кошачьего мяса; нищие, калеки, привокзальные воры… Прибытие поезда было встречено угрожающим ревом.

– Яковлев! Романова давай! Давай сюда Николку Кровавого! Где ты его прячешь? – кричали мужики, перемежая человеческую речь матерной.

– Сюда, сюда давай проклятого – визжали торговки. – Я ему в рожу плюну!

– А я ему зенки выцарапаю!

– Где твоя германская сучка? Подстилка распутинская! Давай ее тоже сюда! Я щас ей все волосья повыдергаю!

Николай дрожащей рукой задернул занавеску, потом немного отодвинул, оставив щелку. Теперь он видел только нищего калеку на краю платформы. Тот был в солдатской гимнастерке, на груди – три Георгия. «Полный кавалер! – отметил Николай. – Герой! Молодец!» Николай глубоко вздохнул и продолжал рассматривать калеку. От рук у кавалера остались две культи, к которым были привязаны дощечки. Ног тоже не было, туловище стояло на полуметровой деревянной платформе с четырьмя колесами по углам. Присмотревшись, Николай обнаружил, что это не колеса, а шарикоподшипники. «Остроумно! – отметил Николай. – Подшипник лучше, чем колесо! Но зачем ему дощечки?» Словно отвечая ему, инвалид уперся дощечками в землю и подкатил к краю перрона. «А, вот оно что! Это у него что-то вроде лыжных палок – отталкиваться от земли и двигаться. Неглупо, совсем не глупо!» И тут инвалид махнул одной из своих дощечек в сторону поезда и заревел басом:

– Романов! Отдай мне мои руки, убийца! Отдай мне мои ноги!

Николай понял, что этот инвалид и есть тот «самовар», о котором ему рассказал Иван Скрипка. Он задернул занавеску и пошел к жене и дочери.

– It’s the end[121]? – спросила жена тихо.

– Yes[122], – шепотом ответил он.

– Means, he has deceived us[123]?

Николай только развел руками.

– Apparently[124], – сказал он.

– Не верю, – прошептала Мария. – Никогда не поверю, что комиссар нас обманул.

– Это почему ше? – презрительно спросила Александра. – Всем известно на белом свете: все большевики есть дети Сатаны. Им никогда не можно верить!

– И Глаше… Глафире тоже?

– И что твойя Гляша? Die bolschewikenhure – большевистская сопачька. Сучька, как говорит мудрый русский народ! Я с самого началя ей не верила! Ни одному слову!.. – закричала она.

– Нет-нет мама, успокойся, пожалуйста, береги сердце, – с горечью проговорила Мария. – Ты верила Глаше, и все мы тоже верили и… наверное, верим. Здесь что-то случилось. Что-то такое, чего они не ожидали.

Александра вздохнула и перекрестилась.

– Теперь, милая моя, – с неожиданным спокойствием и твердостью произнесла она, – ничего неожиданного не будет. И слава Господу нашему, – бледно улыбнулась Александра. – Не надо больше головой ломайт и гадайт – что там впереди? Главное, теперь достоинство челёвека не потерять и молиться за спасение души наших несчастных врагов…

Тем временем на платформе нищие потрясали кулаками, бабы плевали в сторону поезда, солдаты время от времени прицеливались из винтовок в окна классного вагона, в амбразуры блиндированных. Но пока не стреляли. Однако Яковлев сознавал, что достаточно пустяка, мелкой искры, чтобы произошел взрыв. Начнется побоище.

Комиссар увидел, вернее, почувствовал, как по толпе прошла едва заметная волна. Сейчас она выльется за пределы перрона, затопит железнодорожные пути и начнет ломиться в вагоны.

– Хорошо нас встречают, да! Просто замечательно! – заметил матрос Гончарюк. – Главное – душевно. Может статься, увидим вторую Ходынку.

– И опять из-за того же гада, – бросил Чудинов, – что и первая давка.

– Интересно бы узнать, – задумчиво произнес Гузаков. – Кто их сюда зазвал?

– Не догадываешься? – отозвался Гончарюк. – Тот, что читает наши секретные депеши!

Яковлев решил, что медлить больше нельзя.

– Пулеметы! – скомандовал он. – Приготовиться!

Открылись две амбразуры его блиндированного вагона, и толпа увидела направленные на нее стволы двух максимов. Из амбразур соседнего высунулись два томпсона.

– Поверх голов – огонь! – приказал комиссар.

С первыми же пулеметными очередями толпа бросилась врассыпную. Однако десятка полтора бесстрашно остались на перроне и продолжали осыпать Яковлева проклятиями.

– Испугать нас хотел?! Плевать на твои пулеметы! У нас пушки! Готовься на тот свет! И Романова прихвати!..

И, словно по команде, одновременно расступились. Бронепоезд оказался под прицелом двух полевых пушек. Заряжающие загнали в казенники снаряды, клацнули затворные замки. Яковлев увидел около пушек Голощекина и понял, что сейчас будет открыт огонь.

– Машина! – крикнул он в переговорное устройство машинисту паровоза. – Немедленно – полный назад!

Паровоз зашипел, запыхтел и состав медленно начал двигаться назад – в ту сторону, откуда только что прибыл.

Но тут Гончарюк вдруг закричал:

– Василий Васильевич! Табань! Суши весла! Стой! Поезд! Поезд на нашем пути! На нас прет! Сейчас разобьет мои карманные часы!.. И твои тоже! Береги!..

Яковлев высунулся в окно. Прямо на них по той же ветке, на которую сейчас выбирался яковлевский поезд, к станции на всех парах приближался другой состав. Раздался рев паровоза – это машинист подходящего поезда тоже увидел опасность и отчаянно сигналил.

– Экстренное торможение! Полное! – крикнул Яковлев в переговорную трубку.

Заскрипели, завизжали тормоза, но, очевидно, у машиниста сдали нервы, он дал полный тормоз и поезд пошел по рельсам юзом, словно по льду, и неумолимо приближался к стрелке, ведущей на занятый путь. И лишь когда до развилки оставалось метра два, очень медленно, как во сне, остановился. Мимо промчался встречный, гоня перед собой горячий воздух и тоже немилосердно скрипя тормозами, чтобы не проскочить станцию.

Дорога была свободна.

– Пошел! Полный вперед! – скомандовал Яковлев.

– Нельзя, комиссар! – послышался в переговорной трубке испуганный голос машиниста. – Стрелка! Надо стрелку перевести! Опрокинемся!

Гончарюк, не ожидая приказа, бросился к стрелке, ухватил за поворотный рычаг с грузом и медленно попытался повернуть его. Но ничего не вышло. Стрелка стояла словно замороженная. Он попытался повернуть в другую сторону. На это раз рычаг медленно, словно нехотя, поддался, клацнули рельсы, стрелочный фонарь повернулся к поезду белым прямоугольником.

– Ну вот! – сказал матрос, вытирая пот со лба. – Так и путейцем стать можно, если на флот не вернусь!

Он решительно подкрутил свои усы и установил их остриями вверх.

– Не ожидал от вас, Митрофаныч, такой прыти! – восхитился комиссар. – До флота, очевидно, на железной дороге поработать пришлось?

– Я? – обиделся матрос Гончарюк. – Никогда! Вот сейчас первый раз прикоснулся к этому железу.

Из-под вагонов состава послышалось резкое шипение – это входил воздух из пневматической системы тормозов. Казалось, яковлевский поезд глубоко и с облегчением вздохнул. Потом он, словно придя в себя, вздрогнул и пошел дальше. Снова вздрогнул, словно отходя от только что пережитой опасности, и уже смелее пошел, набирая скорость.

Прибывший эшелон остановился точно у перрона. Это был состав, на котором Заславский пытался догонять Яковлева. Когда самые смелые из толпы стали перебираться под вагонами к поезду Яковлева, они увидели только огни его хвостового паровоза, исчезающего за поворотом дороги, и проводили его яростным ревом.



Через полчаса поезд Яковлева остановился на предыдущей станции Екатеринбург-2.

Комиссар прошел на телеграф и приказал дать связь с Уралсоветом.



Через час к станции подъехал легковой открытый паккард. В нем были Голощекин, Белобородов и Заславский. Их сопровождали два грузовика. Один был с вооруженными солдатами, другой – порожняком. В него, по приказу Яковлева, романовская прислуга стала укладывать вещи семьи.

Белобородов, Голощекин, Заславский зашли в штабной вагон. Голощекин молча дал Яковлеву документ с угловым штампом Уралсовета и двумя печатями – совдепа и чека. Комиссар медленно прочитал бумагу.



Я, комиссар Всероссийского Центрального исполнительного комитета Сов. Раб., Кр. и Сол. Депутатов, имеющий специальное поручение как от Сов. Нар. Комиссаров, так и от ВЦИК перевезти всю семью бывшего царя Николая Романова из г. Тобольска в г. Екатеринбург, вследствие того, что за отъездом в Москву я не успел выполнить возложенной на меня задачи, а перевез в г. Екатеринбург только царя, царицу и их дочь Марию, в интересах окончания этого дела и благополучного разрешения возложенной на меня задачи – передаю настоящим Уральскому областному совету Раб., Кр. и Солд. Депутатов свои полномочия для дальнейшей переотправки всей царской семьи в г. Екатеринбург. Поэтому все оставленные мною в г. Тобольске лица обязаны беспрекословно подчиняться распоряжениям Областного совета так же, как если бы эти распоряжения отдавались мною лично. Распоряжения Областного совета будут подписываться председателем Обл. Совета т. Белобородовым, подпись которого такова:



Пред. Обл. Совета А. Белобородов

Чрезвычайный комиссар Совнаркома В. Яковлев



Дочитав до конца, комиссар покачал головой:

– Но ведь причина, отчего моя миссия прервана, указана ложная.

– Что еще там ложного? А ты, Яковлев, разве не в Москву? – спросил Голощекин. – Или намылился еще куда в какое место?

– Впрочем, не имеет значения, – сказал Яковлев, не отвечая на прямой вопрос. – Подписываю.

Получив подпись, Голощекин в сопровождении Белобородова вошел в поезд хозяином. Без стука он неожиданно и резко отодвинул дверь в купе Николая.

– Гражданин Романов! С вещами на выход!

В купе Александры Белобородов постучал. И услышав звонкое «Да!», которое произнесла Мария, отворил дверь и некоторое время рассматривал помертвевшую от страха Александру, лежащую на диване и Марию рядом с ней. Девушка держала в руках салфетку, смоченную в уксусе с водкой: она ставила матери компресс на лоб и восприняла появление Белобородова и Голощекина совершенно спокойно, даже равнодушно, хотя сердечко у нее колотилось так, что стук отдавался в ушах. Она проявила отцовский характер, молча дав понять, что у нее есть более важные дела, нежели общение с незваными гостями.

– Так, дамочки! – заявил Белобородов. – Приехали! Поезд дальше не пойдет. Быстро выходим. На сборы – десять минут.

– Вы разве не видите? – хладнокровно спросила Мария. – Моя мама нездорова. У нее только что был сердечный приступ.

– Ничего! – заявил Голощекин, выступая вперед. – Считайте, мы вам подали карету скорой помощи. Путешествие кончилось. У вас есть возможность отдохнуть в спокойной обстановке. Вот и поправитесь от мучений, которым вас совершенно напрасно подверг комиссар Яковлев. Полчаса вам лично хватит, чтобы собраться?

– Нам лично – хватит. Но остальные вещи…

– Остальные соберет и погрузит прислуга, – заявил Голощекин. – Но сразу советую: привыкайте довольствоваться малым. Такого курорта, как в Тобольске, у вас уже не будет!



В это же время, собрав в штабном вагоне своих командиров, комиссар Яковлев открыв сейф и на глазах у изумленных Гончарюка, Гузакова, Чудинова, обоих Зенцовых стал доставать из него под одному николаевские империалы. Получилась внушительная горка золотых рублей. В полном молчании он разложил их столбиками по десять монет. Вышло семь столбиков. Два он придвинул к себе. Извлек из второго сейфа двадцать пачек ассигнаций по сто тысяч в каждой. Четыре пачки разложил по карманам куртки, остальные сдвинул на середину стола.

– Разбирайте, други мои. Это наш честный заработок. Как ни хочется это сознавать, но мы с вами сейчас расстанемся. Быть может, навсегда. А в таких случаях…

– Ты чего это, Константин? – удивленно перебил его Чудинов.

– Дай договорить, – мягко осадил его Яковлев. – У меня нет времени. По моим предчувствиям, мне осталось на свободе несколько часов. Нужно немедленно распустить людей, выдать им деньги, и пусть сами решают – расходиться им по домам или оставаться на службе. Но я должен уйти раньше всех, чтобы не давать повода применить против всех нас силу. Я не считаю необходимым, чтобы из-за меня пролилась ваша кровь и кровь наших бойцов.

Вскочил Гузаков:

– Прекрати, Костя! Противно слушать! Мы тебя никому не отдадим. Будем пробиваться боем.

– Да, – заявил Чудинов. – Уходить – так вместе!

Яковлев вздохнул.

– Товарищи мои… Куда? Куда пробиваться? После всего меня на свободе, а может, и на этом свете никто не оставит. Полагаете, Голощекин и Заславский проявят рыцарское великодушие? Никогда! Им нужно сейчас доказать свою правоту и самым лучшим доказательством их правоты будет моя отрубленная голова. Арест неизбежен, а потом – «убит при попытке к бегству», спасаясь от революционного трибунала… Конечно, факт моего ухода тоже станет доказательством. Но это – меньшее зло. Потому что все равно остается надежда, что правда восторжествует. Но не сразу. А чтоб она восторжествовала, нужно остаться живым. Мертвому мне правда не так нужна.

– Мертвому правда еще нужнее, чем живому!.. – мрачно бросил реплику матрос Гончарюк.

Чудинов все-таки попытался возразить:

– Но Ленин… Ведь ты, Костя, что бы там ни было, ты его личный комиссар. Разве он может тебя предать?

– «Есть множество явлений, друг Горацио, что недоступны нашим мудрецам…»[125] – произнес Яковлев. – Ленин сейчас, в настоящую минуту – мне не защита. Он глава правительства, но само правительство, как мы сейчас убедились, малоуправляемо, и председатель совнаркома, как ни печально, всей реальной власти не имеет. Кроме того… – он внезапно замолчал. – Что такое?

Снаружи послышался рев автомобильных моторов. Он шагнул к окну и увидел удаляющиеся легковой автомобиль и грузовик, которые увозили Романовых и прислугу в Екатеринбург.

– Мы так с ними и не попрощались, – виновато проговорила Новосильцева.

– У меня на это не хватило бы смелости, – проговорил Яковлев.

– У меня тоже, – вздохнула она.

– … Кроме того, – продолжил Яковлев, снова обращаясь к товарищам, – есть обстоятельство, которое может сделать мое уничтожение выгодным и для Ленина.

– Что ты говоришь, Костя! – угрюмо произнес Гузаков. – Не хочу верить.

– Это не вопрос веры, – ответил Яковлев. – Если человек – любой, не обязательно я – обладает сведениями огромной политической и важности… и финансовой важности, добавлю… имел задание эту информацию реализовать, но с делом не справился. И в таких случаях он становится опасен как лишний носитель чрезвычайных сведений. Потому что он может попасть в руки врагу, например. Или использовать информацию в своекорыстных целях… Так что у меня никаких иллюзий нет! – подчеркнул Яковлев.

Все поняли, что спорить нет смысла. Каждый взял свою долю.

Только матрос Гончарюк по-прежнему сидел на своем месте – угрюмый и неподвижный. За все время он не произнес ни слова.

– Что же, Павел Митрофанович! – сказал Яковлев, – будем прощаться? И деньги не забудьте. Долгой была твоя служба. Пора и отдохнуть.

Гончарюк, продолжая сидеть, поднял тяжелый взгляд на Яковлева, потом, уже мягче, внимательно посмотрел на Новосильцеву, скользнул взглядом по ее животу, и она несмело и смущенно улыбнулась.

– Будем уходить на восток? – спросил он. – К Колчаку?

– Исключено! – сказал Яковлев. – Если Голощекин нас в лучшем случае просто расстреляет, то Колчак, прежде чем повесить, запытает. Мне наплевать, но Глафира…

– Василий Васильевич! – перебил его матрос Гончарюк, стрельнув глазами из-под бровей. – Да нет уже здесь Глафиры. Есть Евдокия Федоровна. Правильно я понимаю оперативную обстановку.

– Откуда вы знаете? – изумилась Новосильцева.

– Поезд – очень тесное место. Теснее, чем на корабле.

– Да, тесное… – согласился Яковлев. – Павел Митрофанович! А что – вас есть семья, родные?

– Семьи нет, – ответил матрос Гончарюк. – Долгой оказалась моя служба – вы правильно сказали, Василий Васильевич. Сначала царю, потом Временному правительству. Теперь вот народу хотел послужить, да вот какая штука повернулась… Я так думаю, – решительно заявил он, – вам нужен помощник – хотя бы до какого-то спокойного места. А то ведь Евдокии Федоровне будет с каждым днем все труднее.

Яковлев и Новосильцева переглянулись и оба одновременно смущенно улыбнулись.



Николая, Александру и Марию посадили на заднее сиденье паккарда. Впереди рядом с водителем сели Голощекин и член исполкома Дидковский. Грузовики следовали за ними не отрываясь.

Проплутав переулками, и выезжая кое-где на чужие огороды, автомобили выскочили на Вознесенский проспект, идущий под уклон и остановились на углу Вознесенского переулка у небольшого двухэтажного дома, окрашенного белой известкой. Его владелец, инженер Ипатьев, выехал по предписанию чека всего два часа назад. Теперь плотники торопливо обносили двухметровым острогом дом и садовый участок.

– Гражданин Романов! – скомандовал Голощекин. – Выходим! Дом особого назначения – вам сюда!

Первый вышла Мария, за ней Николай. Он медленно и осторожно помог выбраться Александре. На небольшой площади перед домом собралась толпа.

Из дома вышел комендант Авдеев – тот самый, тобольский.

– Ага! – удовлетворенно заявил он. – Сатрап Николай Кровавый уже здеся? Как мы их ждали! Места не находили.

В толпе раздались хохот, крики, ругань. Зеваки плотной группой медленно придвигались к острогу.

– Чрезвычайка! – крикнул Голощекин. Голос у него неожиданно сорвался. – Чего смотрите?! – сипло добавил он. – Разогнать!

Солдаты защелками затворами винтовок, один выстрелил в воздух, и площадь мгновенно опустела. Самые смелые из зевак забежали в подворотню противоположного дома и продолжали оттуда наблюдать.

Николай, Александра и Мария стояли у входа в дом. Часовой их не пропускал, пока Авдеев о чем-то вполголоса совещался с Голощекиным и Белобородовым. Чуть в сторонке сгрудились Боткин, Трупп, князь Долгоруков, повар Седнев, камердинер Чемодуров и Демидова.

Авдеев взял какую-то бумагу у Белобородова и стал из нее читать:

– По постановлению советской власти, Николай Романов и все члены его семьи будут находиться в Екатеринбурге, в доме особого назначения, вплоть до особого распоряжения. Комендантом буду, значит, я самый! А теперь проходим по одному. Сначала идет… – он посмотрел на Николая, – бывший царь, враг всего трудящегося народа Николай Кровавый. Пошел!

Николай пошатнулся. Мария с ужасом увидела, как на голове отца, на виске, медленно побелела прядь волос.

Часовой взял отца за плечо и легонько толкнул через турникет. Николай споткнулся, но устоял.

– Теперь бывшая императорша и дочка ейная! – крикнул Авдеев.

Александра проковыляла мимо часового, опираясь на руку Марии.

– А теперь говорю для царских холуев: кто сюда войдет – тот уже будет арестованным. Так что советская власть дает вам выбрать. Но сначала подумайте – нужно вам сюда или на свободу!

Первым приблизился Боткин.

– Ты кто есть? – спросил Авдеев.

– Леб-медик Боткин Евгений Сергеевич.

– И ты хочешь в тюрьму? – спросил Авдеев. – По своей воле? Так ведь отсюдова можно уже и не выйти! Ну? Идешь?

Боткин молча кивнул.

– Проходь, арестант Боткин! – хлопнул Авдеев доктора по плечу так, что у него слетело пенсне.

– Следующий… Ты хто?

– Гофмаршал князь Долгоруков.

– В сторону! – приказал Авдеев.

– Но я тоже… Вы же только что сказали – добровольно…

– Оглох, князь хренов?! Сказано тебе – в сторону! А ты кто будешь? – обратился он к Труппу.

– Работник Алоизий Трупп.

– Как? – не понял Авдеев.

– Алоизий Трупп. Комнатный работник.

– Труп? Уже?!

И Авдеев расхохотался.

Алоизий Трупп стоял неподвижно, сохраняя каменное выражение лица.

– Ну, – заявил Авдеев, отсмеявшись, – трупом ты еще не стал, нас не обманешь. Но обещаю, что когда-нибудь в него превратишься. Пошел!

Трупп быстро прошел через турникет.

– Ты? – указал пальцем Авдеев на Демидову. – Кто есть?

Демидова с высоты своего могучего роста презрительно глянула сверху вниз на плюгавого Авдеева.

– Я есть гражданка Демидова Анна Стефановна! А ты, сукин сын, на меня пальцем не указывай!

– Кто по занятию будешь?

– Да уж не паразитка с наганом, как кое-кто здесь, передо мной стоящий! – отрезала Демидова. – Я рабочий человек! А вот кто ты есть и по какому праву мне вопросы задаешь, еще не знаю!

– Не слышала? Глухая? Я есть комендант Дома особого назначения! Будешь подчиняться мне.

– Хрен ты собачий, а не комендант, если так позволяешь себе с людями разговаривать! – презрительно отчеканила Демидова.

Авдеев опешил.

– Ты что, не понял меня? – осведомилась Демидова. – Не слышал? Глухой, небось? Ну-ка, отвечай мне сейчас же! Глухой?

– Не глухой!.. – машинально ответил Авдеев.

– Ой, Нюта! – шепотом крикнула Мария. – Ой, Нюточка… не надо! Не надо злить!..

– Какой ужассс! – испуганно прошептала Александра. – Они сейчас нас расстреляйт…

– Веселая ты бабенка, как я погляжу! – мрачно заявил Авдеев. – Ну, мы с тобой потом отдельно познакомимся. Ты еще узнаешь, кто я такой… близко узнаешь. Пошла во двор, корова! Ну! Быстро!

Демидова медленно и величаво прошла мимо часового. Чемодуров был пропущен без вопросов. Долгоруков и Седнев остались за забором. Мария успела увидеть, как обоих солдаты сажали в грузовик, подталкивая стволами карабинов.



Больше Романовы никогда не увидят ни того, ни другого. Долгоруков и Седнев будут без всякой причины и обвинения расстреляны в екатеринбургской тюрьме. Их тела обнаружат за городом солдаты Колчака.



Арестованные поднялись на второй этаж по широкой скрипучей лестнице, от которой остро пахло паркетной мастикой. На площадке стояло чучело медведицы с двумя медвежатами.

– Направо! – приказал Авдеев.

Они прошли узким коридором через людскую в большую комнату, оказавшейся проходной. За ней была еще одна – большая угловая в четыре окна.

– Здесь – вы! – Авдеев сказал Николаю. – И жена ваша, и дочка. Там, в людской, будет лекарь или кто-нибудь еще, кто хочет. Для этой работницы, – кивнул он в сторону Демидовой, – есть еще свое место – около столовой.

– А остальные наши дети? – спросил Николай. – И наши люди?

– Насчет людей – не знаю, – сказал Авдеев. – Людей вам хватит. Не господа, чай, а арестанты! Для детей вон в проходной места хватит. Так что хоть вы и арестанты, а условия у вас царские. Не Александровский централ или Нерчинская каторга! А? – спросил он. – Что – нет так?

Романовы промолчали.

И только Мария спросила:

– А где тут удобства?

– Все здесь, – ответил Авдеев.

– Я о других удобствах. Отдельных.

– В смысле, сортир? Уборная?

Она кивнула.

– Пошли, покажу!

Николай двинулся вслед за Авдеевым. Они прошли коридором через небольшую комнату, где в махорочном дыму расположились вооруженные солдаты и двое рабочих с револьверами.

– Здесь – караул! – сказал Авдеев. – Любое распоряжение караульного личного состава выполнять беспрекословно!

Николай молча кивнул.

За караульной обнаружился тесный ватерклозет. Дверей в уборной не было.

– Это что? – спросил потрясенный Николай. – Это для людей?

– А для кого же? – удивился Авдеев. – Для папы римского, что ль?

– Нет! – возразил Николай. – Это же совсем невозможно! Это совсем невозможно! Невозможно! – повторил он. Ну, я – еще мужчина… Но у нас женщины! У меня жена, дочери! Им так невозможно – тут солдаты, нижние чины – и без дверей!..

– Ах, вон оно! – возмутился Авдеев. – Анпиратора нижние чины раздражают! Слышь, робяты? Он с вами рядом с…. не жалает!

Из караульной послышался гогот, оттуда высунулись две небритые физиономии.

– Это хто не жалает? – спросил один. – Покажь мне!

– Да вот, – указал пальцем Авдеев на Николая. – Вот этот. Знаешь его?

– Еще бы! – заявил караульный в солдатской шинели. – Это есть государственный преступник против нашей революции! Он нас на фронте без снарядов оставил. Германец из нас кровавую кашу делал, а он минуветы у дворце плясал и вина заморские наяривал. Он с Вырубовой разврат творил, а евонная баба – с Распутиным. Народ все теперь про сатрапов знает!

– Между прочим, – сообщил Авдеев, – вчера сатрап сбежать хотел. Через Омск – в Японию. Его один белогвардеец хотел вывезти, прикинувшись комиссаром из Москвы.

– Ну, стерво поганое! – солдат щелкнул затвором винтовки и прицелился Николаю в лоб. – Да я тебя в Японию в сей же час отправлю! Сразу в Порт-Артур! К моим сотоварищам из четырнадцатой роты. Все там лежат, я один живой остался. Вот сейчас и тебя туда. Без возврата!

– Остановитесь! Так нельзя!.. Папа!.. Это мой отец!

Это крикнула Мария. Она подскочила к солдату, и схватилась за ствол его винтовки.

– Стой-стой! – забеспокоившись, приказал Авдеев. – Попужал малёхо – хватит!

– Дочку свою благодари, – уже спокойнее проговорил, нехотя отводя в сторону винтовку, которую Мария по-прежнему крепко держала за ствол. – Спасла тебя сейчас. Но в следующий раз не спасет! – пригрозил он. – А мне орден дадут за грязную, но полезную работу – что землю от гада кровавого очистил!

– Пожалуйста, – умоляла Мария, – не надо! Ведь у вас тоже, наверное, есть отец!..

Солдат вырвал из ее рук винтовку и мрачно ответил:

– Моего батьку по приказу министра твоего папашки – Столыпина – повесили на перекладине дворовых ворот. И еще полдеревни повесили. За то, что по справедливости требовали землю разделить…

– Все! – приказал Авдеев. – Все по местам. И ты тоже, – сказал он Марии. – А то у нас тут и карцер найдется для нарушителей тюремного устава. В Доме особого назначения будете дисциплину держать!

Николай и Мария вернулись обратно в угловую комнату и ошеломленно застыли на пороге. Трое солдат под присмотром члена Уралисполкома Дидковского рылись в ридикюле Александры и в саквояжах. Александра лежала на кровати, отвернувшись к стене. Около нее сидел Боткин, а поодаль в растерянности стояли Демидова, Чемодуров и Трупп. Их держали на прицеле еще двое солдат.

– Это что? Что это такое, спрашиваю?! – срывающимся голосом крикнул Николай. – Грабеж среди бела дня?

Дидковский оглянулся на него и ничего не сказал. Солдаты продолжали рыться в вещах, не обратив на Николая никакого внимания.

– Что это? – обернулся Николай к Авдееву.

– А что – у тебя уже совсем повылазило? – поинтересовался Авдеев. – Не видишь – обыск.

– Кто позволил? – возмутился Николай.

– Молчать, арестант Романов! – гаркнул Авдеев. – Ты есть тут арестованный заключенный преступник самодержавия и контрреволюции! И весь твой выводок, и холуи твои – тоже заключенные. Здесь тебе – тюрьма! И будешь себя вести, как в тюрьме! За неподчинение – карцер! При попытке к бегству пулю в лоб. Как меня понял?

Николай молчал.

– Я спрашиваю, арестованный Николай Кровавый, как понял меня?! – Авдеев извлек из кобуры наган, взвел курок и ткнул стволом Николая в грудь.

– Я понял!.. – выдавил из себя Николай, – Я понял, что до сих пор имел дело с порядочными людьми…

– Ну, тут ты не ошибся! – засмеялся Авдеев и спрятал наган. – Мы еще более порядочные, чем ты думал. Будешь радоваться еще больше! Не соскучишься.

Когда солдаты ушли, бросив развороченные вещи на пол, Демидова и Чемодуров, принялись наводить порядок. Им помогала Мария, и работа постепенно ее успокоила. Александра все так же лежала неподвижно лицом к стене.

Чемодуров растерянно потоптался на месте, походил по комнате, потом ушел на кухню. Долго осматривал плиту, открыл печную дверцу. Там еще тлели угли. Отвернул кран над раковиной. Кран хрюкнул, из него пошла желтоватая вода. Он прошел в караульную.

– Гражданин комендант, – почтительно обратился Чемодуров к Авдееву. – Вы не могли бы сказать, когда прибудут остальные вещи господ… граждан…

– Романовых? – помог ему Авдеев.

– Да, именно. Самовар бы раздуть. Да у нас с собой ничего – ни чашки, ни ложки. Самовар тоже в поезде остался.

– Не бойсь! – бодро заявил Авдеев. – Пусть привыкают! А то, вишь, всю Россию в каторгу превратили, а сами и не знают, что оно есть такое удовольствие – каторга и тюрьма.

Чемодуров мягко возразил:

– Но ведь здесь есть тоже рабочие люди – я, Анна Стефановна, повар, доктор… Ни чая, ни хлеба.

Авдеев замолчал, насупил рыжие брови и сказал:

– Леший вас знает, что с вами делать… Никаких средств на вас не отпущено, – проворчал он.

Он порылся в карманах, извлек пятнадцать рублей.

– Эй, Летемин! – приказал он солдату. – Быстро в лавку! Тащи… так – каравая два… нет, три черного, пачку чаю, сахару полфунта. И быстро! А ты, Стрекотин, вниз. Там в людской самовар хозяйский. Чтоб через пять минут здесь кипел!

– За пять минут не получится, товарищ Авдеев! – весело возразил Стрекотин.

– Ладно, десять минут даю. Ну, что зенки выкатил? Живо! Арестованных кормить-поить все равно надо. Такой закон. Кто арестовал, тот и обязан кормить!

Арестованные просидели в полутьме полтора часа, когда появились двое солдат. Один нес пыхтящий самовар, другой положил на стол три больших каравая черного хлеба и несколько кусков сахара. Постоял, подумал, два куска забрал и сунул в карман. Вытащил из кармана нож и отрезал половину каравая.

– Что ж, нам голодать, что ль, вас охраняючи? – хмуро объяснил он и ушел.

– Извольте чайку! Говорят, как чаю попьешь, так сразу на дворе теплее становится! – заявил повар Харитонов.

– Замечательно! – воскликнула Мария. – Ура! Живем! Все остальное – ерунда!

Отец тоже улыбнулся и спросил:

– А как бы нам реквизировать у «товарищей» хоть пару чашек?

– Поручите мне, ваше величество, – отозвался Чемодуров и ушел на кухню. Скоро он явился. Величественно держал на вытянутых руках поднос, на котором были две эмалированные зеленые кружки, две чашки тонкого китайского фарфора и пивная братина.

– Чур, мне из пива! – захлопала в ладоши Мария. – Я первая сказала!

– Непременно, ваше высочество, – пообещал Чемодуров. – Как только появится, так и подам.

Очнулась Александра. Обвела взглядом комнату и болезненно спросила:

– Почему темень? Почему нет свет?

Трупп щелкнул выключателем, под потолком загорелась люстра о трех угольных лампочках.

– Ура! Еще ура! – закричала Мария. – Да будет свет!

– Да будет! – согласился отец. – «Mehr Licht!»[126] – это сказал Гете за минуту до смерти.

Он взял каравай, отломил кусок, подумал и протянул Труппу:

– Алоизий Егорович! Ваш!

– О, нет, ваше величество, – запротестовал Трупп. – Нет…

– Что значит «нет»? – рассердился Николай. – Не смейте мне перечить! Кто у нас тут бывший император? Вы или я?

– Конечно, конечно, ваше величество, – испуганно проговорил Трупп. – Разве кто сомневается?

Следующий кусок Николай отдал Боткину, потом Демидовой, потом Чемодурову. Мария свою долю получила последней.

– Не знаю, как кто, – заявила она, отламывая от куска и запивая его таким же черным чаем, который ей налили в пивную братину, – но более вкусного хлеба я никогда еще за свою жизнь не пробовала!

– А вот мне давеча повезло! – заявил Николай. – Я попробовал еще лучший. При очень секретных обстоятельствах!

Он подмигнул Боткину. Доктор улыбнулся в бороду и едва заметно кивнул.

– Что за тайны? Какие секреты? Расскажите немедленно! – потребовала Мария. – Вы тоже участвовали? – повернулась она к Боткину.

Тот слегка смутился и пожал плечами.

– Мама! Нюта! – возмутилась Мария. – Смотрите! Они составили заговор! У них тайны! Парижские. Вернее, Тобольские! Уральские!

– Нет, Мария Николаевна, – возразил Боткин. Тут ничего тайного нет.

– Так расскажите!

– И ничего интересного, поверьте.

– А вот вы сначала расскажите, а потом мы решим – интересно или нет! – заявила Мария.

– Гм… Может, его величество пожелает?..

– Папа! – потребовала Мария. – Общественность ждет с нетерпением!

Николай оставил кружку в сторону, обвел общественность долгим взглядом и печально вздохнул.

– Ну что ж, видно, придется признаваться… Давеча ночью так проголодался – никакого спасу! А никого нет. Все спят. Смотрю – дверь в купе Евгения Сергеевича открыта. Я заглядываю – лежит Евгений Сергеевич на боку, храповицкого на всю ивановскую задает и прижимает к себе обеими руками – крепко так прижимает, надежно – знаете что?

– Окорок! – заявила Мария.

– Ошибка.

– Сковородку с яичницей!

– Он прижимает к себе… бутерброд с маслом! Представляете?

– Ах, батюшки! – воскликнула Мария. – Прямо к сюртуку!

– К сюртуку, – подтвердил Николай.

– Это правда, Евгений Сергеевич?

Боткин поднял брови и хмыкнул.

– И что дальше? – потребовала Мария. – Какой стороной он к себе прижимал бутерброд? Маслом?

– Конечно, не маслом! – возразил Николай. – Разве Евгений Сергеевич себе мог бы позволить такую… м-м-м… роскошь? Нет, масло было наружу… И что же я делаю? Ложусь на пол… и по-пластунски, ползком, как опытный разведчик – а ведь вы все знаете, что я очень опытный разведчик! – подползаю к Евгению Сергеевичу… Совсем неслышно… как индеец Чингачгук и… – он выдержал паузу: в комнате стояла тишина. – И аккуратно так… осторожно!.. начинаю вытаскивать бутерброд у Евгения Сергеевича из рук… – он снова замолчал.

– И что? – не вытерпела Мария. – И что дальше?

– А он не отпускает!

– Ах! Ох! Он отпускает! Евгений Сергеевич! Так крепко держали?!

Тот беспомощно развел руками – что еще сказать?

– Представляете? Так-то вот, – грустно пожаловался Николай. – Так что мне делать? И только я пальцем снял с хлеба немного масла, как в этот момент, внезапно…

Внезапно отворилась дверь. На пороге стояли Авдеев и двое солдат. Они были встречены таким взрывом смеха, что Авдеев обескуражено остановился.

– Прекратить! Тишина! – крикнул он, махнув рукой. – Что такое? В чем дело? Почему шум? Беспорядок?

– Это все вы! Все из-за вас! – заявила Мария.

– Как? Что-то я тебя, барышня, не понял!..

– Просто вы, глубокоуважаемый гражданин красный комендант, так хорошо подняли нам настроение при встрече, что мы никак остановиться не можем, – с невинной улыбкой сообщила Мария.

Авдеев насторожился, но потом решил не ввязываться: он уже понял, что эта царская дочка остра на язык и с ней лучше в перепалки не вступать.

– Все! – скомандовал он. – День окончен. Отбой! Уже десять часов. Теперь всегда так будет – в десять часов проверка, отбой и спать!

– Но ведь на самом деле еще рано, – попытался запротестовать Николай. – Ведь еще свет на дворе.

– Комендант дважды приказы не повторяет! – угрюмо сказал Авдеев. – Тут вам не Зимний дворец.

Мария всплеснула руками.

– Ой! Какая я вам благодарная! Какое вам спасибочко большое! – поклонилась она в пояс. – А то я уже целых три часа всех уговариваю спать идти, режим соблюдать, а никто меня не слушает!.. Никакой дисциплины, представляете? Спасибо, хоть вы помогли мне…

Авдеев подозрительно посмотрел на нее, но промолчал. Постоял, попыхтел и, не сказав ни слова, ушел.

– Ну, Машка! – покачал головой Николай. – Конечно, хорошо, чтобы мизерабли не радовались, надеясь, что испортили нам настроение! Но, – погрозил он пальцем, – поосторожнее. У этой публики нет чувства юмора.

– Я тебя очень люблю, папочка! – Мария поцеловала его в щеку. – Но сознайся, неужели ты все масло слизал с бутерброда Евгения Сергеевича, а он ничего не заметил?

– Сознаюсь!.. – виновато вздохнул Николай. – Тут правду не скроешь.



Екатеринбург 17 мая 1918 г.

От в. кн. Марии Романовой – З. С. Толстой




Дорогая моя! Поздравляю Вас со светлым праздником. Извиняюсь, что так поздно, но мы как раз уехали перед праздниками. Это было для нас очень неожиданно. Алексей был как раз болен, так что сестрам пришлось остаться с ним. Они должны к нам скоро приехать. Скажите Рите (Хитрово), что не очень давно мы видели маленькую Седюшу[127]. Сегодня три недели, как мы выехали из Тобольска. Так грустно без других, в особенности, теперь, и на праздниках. Устроились мы пока хорошо. Домик маленький, но чистый, жаль, что в городе, потом сад очень маленький. Когда придут другие, не знаю, как мы устроимся, комнат не очень много. Я живу с Папой и Мамой в одной, где и проводим почти целый день. Только что выходили в сад, погода серая и идет дождь. А в дороге погода была чудная. До Тюмени 260 верст ехали на лошадях. Дорога была ужасная, трясло ужас как. Бумага, в которой были завернуты вещи, местами протерлась. Табак высыпался из папирос. Но как ни странно, ничего стеклянного не разбилось. У нас были с собой лекарства[128] и это доехало благополучно. Ехали мы два дня, ночевали в деревне. Через Иртыш проехали на лошадях, а через Туру пешком и несколько сажень до берега – на пароме. Мама перенесла эту дорогу удивительно хорошо, но теперь, конечно, чувствует усталость и почти каждый день болит голова. С нами приехал доктор Боткин, у него бедного в дороге сделались колики в почках, он очень страдал.

Мы остановились в деревне, там его положили в избу, он отдохнул и поехал с нами дальше. К счастью, боли не повторились.

Крепко целую Вас, Риту и детей. Желаю Вам всего хорошего. Храни Вас Господь. Ужасно было грустно, что нам ни разу не удалось быть в соборе и приложиться к мощам Св. Иоанна Тобольского.



Твоя М.



22. ВЗЛОМ ГРОБНИЦЫ



ПАВЕЛ Николаевич Петров, человек неопределенного возраста – ему можно было дать одновременно и двадцать пять, и пятьдесят – бросил телефонную трубку на аппарат и шепотом, но от души выругался. Эта ведьма способна любого покойника из гроба поднять, довести до белого каления, снова загнать в гроб и еще молотком заколотить крышку. Сколько денег он на нее извел – на телефонные разговоры – и напрасно. Между тем минута разговора с Канадой – 10 американских долларов. Правда, госкомиссия обещала компенсировать расходы – с прошлого года все обещает, но пока ни копейки не дали. Поэтому, когда ему приносили телефонные счета, он, вглядываясь в очередную сумму, каждый раз приходил к мысли, что наступил конец света.

А кто подсчитает, сколько нервных клеток было безвозвратно сожжено за все то время, когда он уговаривал Куликовскую-Романову и даже уверял, что готов сию минуту стать перед ней на колени (виртуально, разумеется!), чтоб она согласилась дать материал на экспертизу.

Объяснить ее упрямство одной лишь дворянской спесью или каким-то там действительным или мнимым желанием строго выполнить волю только что умершего мужа – значит, ничего не объяснить. Конечно, мотивами могут быть и все перечисленные, но это – объяснения для дураков. Здесь что-то еще. Скорее всего, она злится оттого, что ее обошли на вороных, хотя с самого начала она могла войти в дело. Ей и ее тогда еще живому супругу намекали. Они намеков не поняли. Нет, конечно, только притворялись, что не поняли. А теперь признаваться поздно.

Вдова племянника императора Николая II, судя по всему, привыкла играть первую роль – и не только у себя на кухне. «Нет, мадам! Свободная Россия – это тебе не кухня твоя, это немножко другое», – мстительно подумал Петров.

Павел Николаевич считал себя человеком в жизни умудренным – и не без оснований. И был убежден, что несговорчивость Тихона Куликовского-Романова, а теперь, после его смерти, железное упрямство его вдовы – не что иное, как самый обычный коммерческий торг. Но удивляло его и раздражало его не то, что племянник Николая II решил сорвать свой куш. А то, что и он, когда был еще жив, и его вдова упорно не желали в том признаваться и договариваться, как принято между нормальными деловыми людьми. Еще лет двадцать назад он поверил бы в бескорыстие мотивов русско-канадских родственников царя, да и любых других на их месте, да и в собственное бескорыстие поверил бы! Но тогда была другая жизнь, другие нормы, другая мораль, и считалось, что есть на вещи важнее денег. Теперь такое может утверждать либо большой идиот, либо большой игрок, который рассчитывает на львиную долю и ради нее притворяется либо бедным евреем, либо обиженной вдовой. И это он не сам придумал. Такова мораль в цивилизованном мире. Такова она теперь и в России. И опыт новой жизни привел его к твердому выводу: потри щеткой любого идейного и принципиального упрямца, и под его идеями обнаружишь только желание денег. Все дело лишь в уровне притязаний. Не зря самый гениальный за всю историю Франции дипломат, циник, казнокрад и вообще негодяй – князь Талейран высказался: «Если кого-то нельзя купить за деньги, его можно купить за большие деньги. А если и тогда нельзя, то можно за очень большие». Его формула почти через два века блестяще подтверждается в России.

Так что все дело в том, считал Павел Николаевич, какие деньги хочет получить Куликовская-Романова за генетический материал своего почившего супруга. Миллион? Два? Или обошлась бы сотней тысяч долларов? Американских, а не канадских. Но так могло быть раньше. А вот сейчас ей, конечно, никто ничего не даст. Потому что именно сегодня, ровно пять минут назад, вдова канадского Романова отрезала все пути к соглашению. Мало того, что дает направо и налево интервью крупнейшим газетам мира, в которых обвиняет его и других очень серьезных людей, занятых в проекте, в сознательной фальсификации. Интересно, бывает несознательная?

Пусть бы только на него замахнулась и на его коллегу Холла. Но ведь она бросила камень в огород английского королевского дома и дополнительно громадный кирпич – прямо в окно московского Кремля. А сейчас и вовсе заявила, что отказывается вообще вести какие-либо разговоры, если в группу генетиков, где уже преобладают спецы из Пентагона и министерства обороны Великобритании, не будут включены ее люди.

Он поднял с пола газету, положил на стол и расправил. Вот, «Русская Канада», огромная статья: «Неравный поединок. Корреспондент газеты Нора Вилькицкая беседует со вдовой племянника последнего русского Государя Императора Николая Второго Ольгой Куликовской-Романовой.

Н. Вилькицкая: Миссис Куликовская-Романова… Или ваше сиятельство? Или высочество?

О. Куликовская-Романова: Прошу вас, будем проще! Титула у меня нет. И мы с вами русские люди, а ведь только у русских есть такая замечательная форма обращения друг к другу – по имени и отчеству… Тут и уважение, и определенное взаимная предупредительность, и одновременно исчезают официальные перегородки…

Н. Вилькицкая: С удовольствием! Правда, в нынешней России я заметила новые формы обращения – на англо-американский манер, то есть только по имени. Представьте себе, беру интервью у уважаемого человека семидесяти лет. Уточняю его имя и отчество. А он мне: «Называйте меня просто Шура». Мне было очень неловко. Итак, Ольга Николаевна, стало известно, что вы отказались от любой формы сотрудничества с российскими официальными организациями, которые занимаются исследованием найденных под Екатеринбургом останков – предположительно императора Николая II, его семьи и погибших с ними приближенных и слуг. Если это так, то почему вы приняли такое решение?

О. Куликовская-Романова. Никогда ни мой усопший супруг Тихон Николаевич, ни, естественно, я не отказывались от сотрудничества со специалистами, занимающимися екатеринбургскими останками. Никогда! А тем более – с официальными организациями. Весь вопрос только в том – с какими специалистами и с какими организациями. Мне не хотелось бы кого-то обвинять заранее или оскорблять недоверием. Однако согласитесь, в таком важном и ответственном деле должна быть исключена даже теоретическая возможность того, что оно попадет в руки авантюристов или любителей острых ощущений. Условие, поставленное Тихоном Николаевичем, было очень простым: он пойдет на любое конструктивное сотрудничество только с официальными Государственно-Церковными организациями. Но ни в коем случае не с частными лицами, которые потом-то и обвинили нас в какой-то несговорчивости. Что за слово-то такое – «несговорчивость»? Разве можно быть сговорчивым там, где речь идет о поиске исторической истины, касающейся не только повседневных аспектов жизни, и напрямую связанной с вопросами религиозного характера? Я продолжаю со всей убежденностью считать, что мой супруг и я не могли позволить себе даже тень безответственности или легкомыслия. Тихон Николаевич категорически заявил: пока расследование екатеринбургских останков ведется на неподобающем процессуальном уровне, всякое участие его, самого старшего и самого близкого родственника убиенного Государя невозможно.

Н. Вилькицкая. Но вскоре после того, как к вам обращались частные лица с просьбами предоставить для исследований генетический материал, и вы отказались, правительство России создало государственную комиссию. И у вас появились теперь претензии и к ней. Пишут, что вы теперь не желаете идти на сотрудничество с официальной организацией – государственной. Но ведь Ваше условие принято. В чем же теперь причина вашего отказа?

О. Куликовская-Романова: Да, 23 октября 1993 года такая государственная комиссия была создана. Но, к сожалению, ничего принципиально не изменилось. В ней оказались те же лица, которым я не доверяю и которые осаждали нас раньше. Но дело не в том, что они туда вошли. А в том, что, как я убедилась лично, эти люди по-прежнему заняты не поиском истины, но теперь они, имеют надежную «крышу» – так сейчас говорят на нашей Родине, в России, где бал правит преступность и «высший свет» и даже крупные политики разговаривают на языке преступников… Суть проблемы, прежде всего, в том, что уже первые шаги, сделанные этой комиссией, вернее ее главными действующими лицами, на пути изучения злосчастных останков, исключают возможность найти истину.

Н. Вилькицкая: Что вы имеете в виду?

О. Куликовская-Романова: Если говорить подробно, нам с вами понадобится полдня. Поэтому я обозначу пунктиром только основные, узловые моменты.

Первая проблема, которая не разрешена и по сей день, – вопрос юридической принадлежности изучаемого объекта. Вам любой подросток скажет, что если мы имеем некий материальный объект, то мы должны быть абсолютно уверены, что у вас в руках именно тот самый объект, а не что-то другое. Так вот, в последние два года меня буквально терроризирует некий господин Петров Павел Николаевич, который называет себя доктором наук и профессором. На самом деле он пока еще только кандидат наук. Именно он занимается генетическими исследованиями с целью сравнить ДНК несчастных людей, извлеченных из могильника под Екатеринбургом и лиц, имеющих отношение к Дому Романовых. И установить, кто там был захоронен – семья Государя и его слуг или совсем другие не известные пока люди. Однако до сих пор нет точных, юридически безупречных доказательств того, что первичный материал, который Петров изучает, извлечен именно из места захоронения – из того, на которое указали бывший помощник министра внутренних дел СССР Рябов и местный краевед Авдонин. Без ответа на этот вопрос дальше двигаться нельзя. Укажу только на одну деталь, которая сразу разрушает все хитроумные умственные спекуляции на эту тему.

«Первооткрыватели» могильника Рябов и Авдонин сообщают, что вскрыли захоронение на маленьком участке – величиной самое большее пятьдесят на пятьдесят сантиметров – и извлекли три черепа, один из которых, череп № 4, по их утверждению, принадлежит Государю Императору. После того, как господа изыскатели протрубили о том на весь мир, выяснилось, причем очень быстро, что череп этот – женский. Второе: скелет № 4, от которого они взяли череп, находится на самом краю могильника, на расстоянии полутора-двух метров от места, вскрытого этими господами. Спрашивается, как они могли добыть этот череп, если даже не прикасались к скелету?

Н. Вилькицкая: Может быть, голова жертвы еще в 1918 году перед захоронением была отчленена? И Рябов на самом деле не взял, а положил в могильник череп, который он привез из Москвы. Подложил, чтобы скрыть еще одно преступление большевиков, которые после расстрела отчленили голову Государя и отвезли ее в Москву, чтобы показать Ленину и Троцкому в качестве доказательства казни?

О. Куликовская-Романова: В таком случае этот череп не был бы женским. Кроме того, по заявлениям тех же лиц, которые утверждают, что череп Государя был привезен в Москву, он же некоторое спустя был уничтожен. Тогда Рябов ничего не нашел бы. Я в эту версию не очень верю… Нет доказательств. Но тут возникает другая сложность. При вторичном вскрытии могильника уже при участии органов местной власти, «исследователи», среди которых был даже археолог, сделали все, чтобы совершенно запутать картину. Гробокопатели топтались по останкам, работали обычными огородными лопатами – как еще только бульдозер не подогнали! В итоге было извлечено несколько сотен костей и косточек. Но никто из «исследователей» так и не может сказать, к какому скелету принадлежит тот или иной фрагмент, которые взял для «изучения» «профессор» Петров. И вообще неизвестно, откуда он их извлек.

Без решения этой, первой, проблемы дальше идти бессмысленно. И ни один уважающий себя ученый, специалист не станет участвовать в том, что больше похоже на мистификацию или даже обман общественности. Однако бессмыслица, теперь уже в государственной оболочке, продолжилась и в конечно итоге может восторжествовать.

Вторая проблема, тоже фундаментального характера. Любой научный результат только тогда может считаться научным, когда он удовлетворяет следующим критериям: открытость, доступность, повторяемость. Это значит, что информация об исследовании, методы, применяемые тем или иным исследователем и ход работы не могут быть засекречены от других ученых. Это также значит, что коллеги – сторонники или оппоненты, тут совершенно неважно, – должны иметь возможность непосредственно участвовать или наблюдать за процессом, или, по крайней мере, иметь точную исчерпывающую информацию. И, наконец, третье, самое важное: если ваш результат при прочих равных условиях может получить другой ученый или другая лаборатория, вот тогда и можно сделать осторожный вывод о том, что новое знание вами все-таки получено.

Но уже с самого начала работы мистера Петрова оказались засекреченными. Мало того, что о них, его никто и до сих пор не имеет представления. Работы по генетическому анализу стали проводить в Англии, в той самой стране, где известные высокопоставленные особы чрезвычайно заинтересованы только в одном исходе работ в том, который был объявлен заранее: мол, найдены «те самые» останки и никаких сомнений!

Н. Вилькицкая: А не с этой ли целью – не допустить никого из серьезных специалистов или другие научные учреждения – было выбрано место для проведения генетического анализа: военная лаборатория в Олдермастоне, где существует строгий режим секретности?

О. Куликовская-Романова: Безусловно! Вы абсолютно правы. Это лаборатория принадлежит ведомству Министерства внутренних дел Королевства Великобритании. То есть это военный объект. И на вполне законном основании англичане и близко никого не допускают к «кухне», на которой орудуют Петров и его английский коллега, а точнее, начальник Питер Холл. Таким образом, нарушены важнейшие принципы логики научного познания. Как можно иметь дело с такими «специалистами»?

Н. Вилькицкая. Однако, Ольга Николаевна, насколько мне известно, генетическими анализами в Олдермастоне дело не ограничилось. Петров и Холл утверждают: именно для того, чтобы придать своим работам максимум открытости, они провели еще один анализ – на этот раз уже в США.

О. Куликовская-Романова. Совершенно верно, они утверждают. Но что за этими утверждениями? Ничего! Кроме того, что англо-русские генетики еще раз сделали ту же самую работу – еще одну «окончательную» экспертизу в еще более секретном учреждении – в лаборатории Пентагона!

Надо сказать, что американцы очень хорошо охраняют свои секреты. Это от других, в первую очередь, от России они требуют гласности во всем, в первую очередь, в тех сферах, которые касаются вопросов обороны, науки и вообще безопасности. И утверждают, что без такой гласности нет демократии. Но к своим секретам не допускают никого. И первичную документацию о лабораторных работах тоже никому не показывают.

Хотела бы особо отметить: Петров и Холл вместе и порознь провели, по их словам, около пятнадцати генетических анализов. Вернее, они сообщили об этом количестве. И результаты каждого объявляли «окончательными». Какой можно сделать вывод уже из таких заявлений?

Н. Вилькицкая: Три дня назад в Москве состоялось важное заседание той самой государственной комиссии по екатеринбургским останкам. Мне известно, что вы были приглашены на это заседание. Какие впечатления у вас остались?

О. Куликовская-Романова: Я тяжело переживаю впечатление от этого заседания. Да, я туда была приглашена. Были там и видные представители русской эмиграции – известные ученые, эксперты, общественные деятели. Присутствовали руководители зарубежной комиссии по расследованию обстоятельств убийства Царской Семьи – господа Магеровский, Колтыпин-Валловский, князь Щербатов. Присутствовал и известный ученый-генетик с мировым именем Е. И. Рогаев, который проводил генетическое исследование образцов крови моего покойного супруга Тихона Николаевича Куликовского-Романова – родного племянника Государя Императора Николая Второго.

Уже в начале сразу стало ясно, что руководством комиссии все было предрешено заранее. Но еще более меня возмутило то, что на следующий же день средства массовой информации поспешили заявить от имени председателя комиссии Ю. Ярова об «успешном» решении вопроса так называемых екатеринбургских останков и представили дело так, будто бы я совершенно согласна с принятым решением. Это ложь! Считаю крайне необходимым публично заявить о своей действительной позиции и о том, как проходило заседание комиссии.

Вот как это выглядело с моей точки зрения.

Моим долгом было предварить выступление доктора Е. И. Рогаева разъяснением, почему ему мы доверили экспертизу генетического материала моего супруга. Доктор Рогаев, как подлинный человек науки, должно быть, наивно предполагал, что примет участие в объективной дискуссии. На деле же вышло грубое попрание элементарных норм научной полемики: вопросы по существу подменялись издевками, выводы оценивались по лукавому двойному счету.

В то же время голословный рекламный доклад кандидата биологических наук Петрова воспринимался руководством комиссии как истина в последней инстанции. Замечания доктора Рогаева, несмотря на то, что он не позволил себе ни одного некорректного выпада, принимались в штыки.

Неравный поединок закончился казуистической тирадой Петрова о том, что будто бы исследования доктора Рогаева имеют всего лишь научное значение и лишены какой бы то ни было юридической силы. Собственную работу он из-под критики увел нелепым аргументом, что экспертизы проводились сначала в пресловутом центре МВД Великобритании. А затем в Пентагоне – в Роксвилде, округ Мэриленд. А доктор Е.И. Рогаев осуществлял свои исследования «всего лишь» в ведущем медицинском комплексе университета г. Торонто, где, кстати, в свое время была создана знаменитая прививка против полиомиелита, а недавно открыты генетические основы болезни Альцгеймера…

Свои нелепые нападки «профессор» Петров увенчал возмутительным подозрением, что образцы крови Тихона Николаевича Куликовского-Романова, совершенно официально переданные мною в университет г. Торонто, могут быть «вовсе не подлинными», а потому не должны рассматриваться как надежный следственный материал! Представляете, каково было мне слышать это возмутительное обвинение!

Между тем, как заявляют независимые эксперты, генетический анализ вообще не дает никаких оснований для верной идентификации личности. Он может либо исключить, либо не исключить возможность идентификации. Если он исключает возможность родства, то на этом исследования и заканчиваются. Ежели не исключает, можно двигаться дальше и проводить комплексную экспертизу – баллистическую, стоматологическую, антропологическую и в том числе – историческую, без которой обойтись никак невозможно.

В научном мире уже давно снят покров чудес с метода генетической экспертизы. Серьезные ученые уже несколько лет бьют тревогу, призывая юридические и другие государственные органы не доверять слепо геномной дактилоскопии, потому что вероятность грубой ошибки слишком велика. Вот несколько цитат. Об опасности предъявляемых суду результатов исследования ДНК предостерегает газета «Айриш таймс»:

«ДНК является мощным оружием суда в криминальных случаях. Но это также и новая опасность. Ее следует применять осторожно, предупреждают ученые. Иногда такие результаты предъявляются как абсолютно правильные, без достаточных объективных данных, которым можно было бы верить. Присяжные также часто высказывают недоумение по поводу того, как появляются такие результаты. Соответственно меняется и их отношение к качеству документов.

Доктор Уильям Томпсон из университета Калифорнии заявляет: «Это относительно новая область знаний. Она быстро появилась, и в ней столь же быстро появляются большие технологические и технические изменения». Доктор Томпсон сказал, что ДНК уделяется значительное внимание: 49 из 50 американских штатов разрабатывают данные о ДНК по криминальным случаям. Он, однако, отметил 2 проблемы: «Возникают проблемы в тех случаях, когда тесты дают двусмысленные результаты. Ученые, применявшие ДНК-технологии, чаще заранее знали ход расследуемого дела и личность подозреваемого, а не проводили исследование «вслепую». Это приводит к субъективности при формулировке суждения о совпадении ДНК… Такого рода факты свойственны криминологическим лабораториям».

Доктор Билл Шилдс из университета Нью-Йорка высказал сомнения по поводу некоторых наиболее усовершенствованных технологий ДНК, применяющихся в судебных целях, в частности, митохондриальной ДНК. Первоначально исследовалась ДНК, содержащаяся в ядрах клеток кожи, крови, спермы (ядерная ДНК). Такая ДНК была абсолютно уникальна. В том числе и ДНК, извлеченная из луковиц волос. Вместе с тем, появилась усиливающаяся тенденция к исследованию митохондриальной ДНК, когда отсутствовала возможность исследовать ядерную ДНК. Доктор Шилдс сказал, что это крайне опасно.

Существует реальная возможность совпадения характеристик митохондриальной ДНК между людьми, связанными родством по материнской линии. Однако исследования также показали, что выявляется до 30 процентов совпадений характеристик митохондриальной ДНК там, где нетникаких семейных связей. Он призвал к мораторию на применение митохондриальной ДНК в качестве судебного доказательства до тех пор, пока не будет улучшена технология ее исследования».

Отмечу еще раз: при генетической экспертизе екатеринбургских останков использовалась именно митохондриальная ДНК – изучался костный материал.

А вот вполне серьезная газета «Гардиан».

«Элементы сомнений просачиваются в «безошибочные» тесты на ДНК. Судебные эксперты открывают серьезные проблемы в использовании геномной дактилоскопии. Предполагается, что пробы должны быть уникальными показателями идентичности.

Проба ДНК, взятая из волоса, может отличаться от ДНК, взятой из крови или спермы одного и того же человека. По крайней мере, одно дело об убийстве, которое находится на апелляции в Теннеси зависит полностью от результатов исследования ДНК, которые, как говорят ученые, оказались противоречивы.

Проблема возникает только в том случае, если ДНК происходит из митохондрий. Вся ДНК в хромосомах наследуется от обоих родителей, но митохондриальная ДНК (МДНК) наследуется только от матери. В этой связи МДНК от принца Филиппа герцога Эдинбургского сравнивалась с МДНК, выделенной из екатеринбургских останков. Совпадение было достаточным для того, чтобы убедить большинство людей в том, что они обнаружили останки Царя и членов его семьи, убитых во время русской революции. Но доктор Вильям Шилдс из Нью-Йоркского университета как раз вчера заявил на заседании Американской ассоциации по развитию науки в Филадельфии, что данные МДНК являются непредсказуемыми, и доверять им нельзя.

Судебные эксперты могут получить крохотное количество ДНК из человеческого волоса, но чтобы прочесть пробу, надо умножить ее в триллионы раз. При этом возникает опасность загрязнения ее частичками ДНК из других источников. «ДНК летает!» – сказал ученый. Она может попасть на исследуемый объект даже от чихания окружающих, от пальцев, от контакта с реагентами, которых касались исследователи или другие лица (лаборанты, следователи и др.). Другая загвоздка заключалась в возможности умножить небольшие мутации в МДНК. МДНК слюны могла отличаться от МДНК кости».

Вот так!

Но государственная комиссия Ярова почему-то решила ограничиться весьма приблизительными и ненадежными «открытиями» Петрова. Сам же «профессор» был вынужден признаться: «Вероятность того, что скелет № 4 принадлежит Императору Николаю Второму, составляет 99,999 процента». Как вы думаете, что это значит?

Н. Вилькицкая. Я, разумеется, тоже не специалист, но, согласно правилам формальной логики, сделаю вывод, что исследуемые останки на 99 процентов являются останками Императора Николая II, а оставшиеся 1,111 процента его скелета принадлежат кому-то другому.

О. Куликовская: Вы абсолютно правы. Представьте себе если мы с вами стали утверждать, что «профессор» Петров – является Петровым лишь на 99 процентов, а на остальные 1 процентов он является Ельциным? Что вы на это скажете?

Н. Вилькицкая: Похоже, Ольга Николаевна, это вы берете у меня интервью, а не я у вас…

О. Куликовская-Романова: Было бы грешно не воспользоваться таким удачным случаем!

Н. Вилькицкая: Постараюсь не обмануть ваших ожиданий. Итак, если бы мы сказали «профессору», что он на 99 процентов Петров, а на 1 процент Ельцин, наверное, вряд ли ему это понравилось.

О. Куликовская-Романова: Другой, настоящий, профессор из США, доктор Мейплз дал такую трактовку статистике «профессора» Петрова: полученный им 99 процентов с точностью до третьего знака после запятой, означают, что, кроме скелета № 4, только на территории России в настоящий момент имеются еще 145 тысяч «Николаев Вторых», потому что у всех у них генетический код такой же, каким его описал «кудесник» Петров. А если соотнести эту вероятность с населением Земли, то с неизбежной закономерностью получится, что на нашей планете проживают сотни миллионов «Николаев Вторых», которые являются точными копиями друг друга.

Н. Вилькицкая: Да, удивительная штука – эта статистика! Но ведь есть в нашем деле еще более серьезное обстоятельство. Генетики из Москвы и Олдермастона в качестве сравнительного материала использовали кровь принца Филиппа – супруга британской королевы Елизаветы Второй. И именно результаты этого анализа считаются самыми доказательными и важными. Но ведь тут все далеко не так однозначно…

О. Куликовская-Романова: Это вы еще очень мягко высказались! Именно этот, главный анализ становится самым скандальным, но комиссия Ярова этого даже «не заметила». Я хотела бы предложить вашему вниманию довольно большую цитату. Она настолько важна, что без нее не обойтись. Вот что пишет в своей работы английский медик профессор Майкл Кирк.

«Основанием, побудившим проявить интерес к проблеме происхождения принца Филиппа, явилась информация, которую нельзя не назвать неожиданной. Речь идет о результатах исследования ДНК родной сестры принца Филиппа – принцессы Софии Ганноверской. О результатах, которые со всей очевидностью свидетельствуют, что ДНК принца Филиппа и принцессы Софии не совпадают. Не совпадают настолько, что дают основание для утверждения, что они произошли от разных родителей.

Учеными, имевшими отношение к этим исследованиям, были известный американский судебный антрополог из Флориды профессор Вильям Мейплз, руководитель генетической лаборатории в Беркли (Калифорния), профессор Мэри-Клэр Кинг, генетик Чарльз Гинтер и доктор Вилли Корте.

Отсутствие совпадения ДНК у «родных» брата и сестры может быть интерпретировано так, что один из них не сын (или дочь) своих родителей, либо они оба – не дети своих родителей.

В обоих случаях возникает настоятельная потребность убедиться в чистоте родословной принца Филиппа, что является абсолютно актуальным в свете использования образца его крови для доказательства принадлежности найденных в 1991 году под Екатеринбургом человеческих останков семьи последнего Российского Императора, с которыми в родстве находятся официальные родители принца Филиппа.

Внимательное изучение литературы показывает, что происхождение принца Филиппа неоднозначно и существует, по меньшей мере, 4 возможных версии.

Прежде всего, представляет интерес неадекватное отношение к нему его отца – принца греческого Андрея – с момента появления Филиппа на свет и на протяжении всей его жизни.

Филипп, казалось бы, должен был быть долгожданным и желанным наследником греческого престола: он был последним ребенком в семье, после пятерых старших дочерей. Но с самого рождения принц Андрей не проявил к нему никакого интереса. Ребенок не был официально зарегистрирован в течение нескольких месяцев, хотя оснований для такой существенной задержки не было. В последующем принц Андрей никогда не интересовался сыном, который никогда не рассматривался достаточно серьезно в качестве претендента на греческий королевский престол.

Три последующие версии объединяет лишь одно обстоятельство – принцесса Алиса, принадлежащая той же ганноверской ветви, что и жена Николая II, не была его матерью.

Версия 1. Есть основания считать, что его матерью была принятая в доме его отца мадам Анна Фуфунис – вдова богатого греческого роялиста.

Принц Филипп вырос в ее доме в Берк-Плаж во Франции. В 1954 году Анна Фуфунис дала неосторожное интервью корреспонденту журнала «Лук»: «Он (Филипп) бывал с нами так часто, что люди спрашивали: «Вы его опекунша или гувернантка?» – «Я была ни тем, ни другим, однако, намного большим. Я любила моего Филиппа как своего собственного».

Позднее все экземпляры этого номера журнала «Лук» были изъяты из британских библиотек.

Мадам Фуфунис присутствовала на свадьбе принца Филиппа и коронации его супруги – нынешней королевы Великобритании Елизаветы II.

Версия 2. Филипп – незаконнорожденный сын лорда Луи Маунтбатена. Принцесса Алиса приняла его и воспитывала как своего собственного сына. По этой версии Филипп вовсе не рождался на острове Корфу, а в Лондоне в сентябре 1921 года, когда принцесса Алиса посещала своего отца, адмирала флота принца Луи Баттенбергского.

Изучение документов показало возможность зачатия Филиппа в 1920 году во время визита принца Уэльского в Австралию. В поездке в Австралию на пароходе «Renown» принца Уэльского сопровождал Луи Маунтбатен. Их спутницами были Молли Литл, Маргарет Аллен, Элен Белл, Долли Белл, Редди Макартур и мисс Дангар. Как это следует из дневника Лорда Маунтбатена, компания проводила все время вместе. Позднее, в июне 1921 года, т. е. через 9 месяцев после плавания, от связи принца Уэльского и Молли Литл родился мальчик. В это же время на свет появился и Филипп.

Версия 3. Основана на поразительном портретном сходстве Филиппа с сыном Элли Айнзайдельс от ее второго брака с Конрадом Точе-Миттер. До второго замужества у нее была связь с графом Алексисом Жуковским-Белевским. Полагают, что Филипп вполне мог быть их незаконнорожденным сыном. Эта версия интересна тем, что Жуковский-Белевский был морганатическим сыном младшего брата Александра III – Великого Князя Алексея Александровича. Это в определенной степени могло бы определить «романовскую линию» в генетическом коде принца Филиппа.

Как бы там ни было, но выбор крови принца Филиппа как «образца», если угодно «эталона», для сравнительных исследований не выдерживает никакой критики, поскольку не может быть «образцом» для сравнения то, достоверность чего сама подлежит доказыванию.

В настоящее время живут 84 потомка Романовых, кровь части из которых могла бы служить исходным материалом для установления истины».

На том же печально известном заседании государственной комиссии прозвучали, как я уже сказала, совершенно возмутительные заявления «профессора» Петрова, что якобы образцы крови Тихона Николаевича Куликовского-Романова, совершенно официально переданные мною в университет Торонто, могут быть вовсе не подлинными! А потому не могут быть рассмотрены как генетический материал. Конечно, оставить такую наглость без ответа было нельзя. И я тут же спросила прокурора-криминалиста Генеральной прокуратуры В. Соловьева, почему же участники следственной экспертной комиссии, начиная с апреля 1993 года, столь настойчиво обращались ко мне именно за этими образцами. С той же просьбой обращался ко мне 23 августа сего года сам господин Яров. Сколько-нибудь вразумительного ответа я не услышала. Точнее, мой вопрос просто не был услышан и никто на него так и не ответил. Еще раз подчеркиваю: образцы крови, имеющие неясное происхождение, для «профессора» – подлинные, а образец самого близкого родственника государя – нет!

Еще в начале заседания, когда как бы предполагалось собрание людей, озабоченных одной и той же целью – установить истину, сколько было оговорок, что никто не подозревает официальную экспертизу в сознательной фальсификации! Оппоненты официальной версии подлинности екатеринбургских останков говорили о возможных неточностях, случайных экспериментальных ошибках. Никто, увы, не сказал того что, очевидно, диктует здравый смысл. Именно официальную экспертизу по ее вопиющей безотчетности есть все основания заподозрить в злонамеренном подлоге!

Гвоздем заседания государственной комиссии стало чтение акта об окончании следствия Генеральной прокуратуры по факту обнаружения останков в екатеринбургском могильнике. Что это означает? То, что все нерешенные следствием вопросы так и останутся нерешенными юридически.

Н. Вилькицкая: Мне не хочется делать какие-либо выводы и давать оценки. Но даже в России близкая к правительству пресса пишет, что никакого доверия к решению этой государственной комиссии быть не может именно вследствие зияющих правовых пробелов в ее работе.

О. Куликовская-Романова: Сами члены комиссии не дают никаких оснований думать иначе. Действительно, последнее заседание превратилось в настоящий юридический фарс. Спрашивается, зачем приглашались доктор Рогаев, господа Колтыпин-Валловский, Магеровский, князь Щербатов – о себе я уже не говорю… только для того, чтобы унизить видного добросовестного ученого доктора Рогаева? А нам, представителям зарубежной Руси отвести роль колоритных статистов? Увы, в кабинете Ю. Ярова было продемонстрировано преимущество грубой силы над искренней позицией русских людей, которые посвятили свою жизнь тому, чтобы правда о екатеринбургской трагедии утвердилась в России.

Эпилог работы комиссии стоил всего заседания в целом. После того, как ни на один из наших контрдоводов не было дано ни одного определенного ответа, Ю.Ф.Яров вдруг поставил вопрос о конкретной дате захоронения.

Конечно, это символично – перенести святыню в Петропавловский Собор, но только в том случае, если подлинность мощей Святых Царственных Мучеников и Их верных слуг абсолютно достоверна.

На протяжении всего заседания речь шла о неубедительности идентификации екатеринбургских останков. И я, и представители зарубежной комиссии, и доктор Рогаев, и члены государственной комиссии – владыка Ювеналий, член-корреспондент Академии наук директор Екатеринбургского института истории профессор В. Алексеев говорили о целом ряде до сих пор не решенных вопросов, без разрешения которых проблема подлинности останков остается открытой. Или вопрос о дне захоронения – это уловка, чтобы потом ссылаться на мое мнение?

Еще до начала заседания Комиссии я беседовала с Ю.Ф.Яровым и совершенно категорично говорила ему, что нельзя делить шкуру неубитого медведя, то есть решать вопросы и захоронении, если полностью не удостоверена подлинность останков. И к концу заседания комиссии было совершенно ясно, что я осталась при своем мнении.

Н. Вилькицкая: Всегда очень интересно знать, как ведут себя люди, чьи ошибки или злонамеренные усилия скрыть истину вдруг становятся известны миру.

О. Куликовская-Романова: По моим жизненным наблюдениям, люди, добросовестно заблуждавшиеся, часто драматично, но столь же добросовестно принимают вновь открывшуюся истину. А мошенники и авантюристы – все едины. Им же не истина важна. А то, как на ней можно нажиться…»



Он бросил газету на пол, подошел к окну и открыл его. Но тут же снова захлопнул рамы.

Бензиновая вонь в этом квартале Москвы уже достигала уровня десятого этажа в такое жаркое лето от нее не было никакого спасения. «Скоро город задохнется в собственных автофекалиях, – подумал Петров. – Надо рвать отсюда. Но уезжать просто так, обычным эмигрантом, нет смысла. Надо ехать победителем. А для этого надо непременно дать сдачи этой ведьме. Обывателю ведь все равно – кто прав, кто виноват. Ему важно только одно: кто сильнее бьет противника…»

Нет, еще не все потеряно. Конечно, плохо, что именно на этом этапе дело попало в иностранную прессу. Но есть еще одно обстоятельство, о котором почему-то Куликовская ничего не говорит. Есть еще фотосовмещение снимков лиц Романовых и черепов из могильника. Поэтому правильной будет другая тактика: не вступать с ней в дискуссии, не опровергать доводы мадам по поводу генетического анализа, а спокойно продолжать свое дело.

– Именно так, – сказал вслух Павел Николаевич и засмеялся. – Она меня – из рогатки, а я ее – из гранатомета!

Публикация фотосовмещений в прессе, но еще больше – демонстрация процесса по телевидению сразу дало колоссальный общественный резонанс. Обыватель, разинув рот, смотрел на чудо, происходящее в его собственной квартире на экране собственного телевизора: на черные, страшные, оскалившиеся, в проломах, черепа накладывают фотографию – вот, оно, чудо: череп превращается в нежный лик царицы Александры или ее дочери. Тот же фокус прекрасно получался и с черепом императора, правда, недолго – пока не выяснилось вдруг, что для фотосовмещения с лицом царя использовался женский череп. Как можно было прошляпить такую простую вещь, Петров так до сих пор не понял. Вот тут-то и надо было остановиться, не давать никаких публикаций, ограничиться коротким сообщением о том, что комиссия работу закончила. И все. И возвратиться к теме только накануне похорон, ради которых и затевалось дело.

Все испортил Питер. На второй же день после того, как Петров вернулся в Москву, договорившись с коллегой предварительно, что ни тот, ни другой ничего в прессу давать не будет, в «Гардиан» напечатали огромную статью – беседу с Питером Холлом. Из интервью читающий народ узнал, что полученный результат – прежде всего заслуга специалистов Олдермастона. Себя он, правда, не назвал – еще не хватало! Но все было ясно и без намеков. Петрову он отвел роль челнока, участие которого в деле ограничивалось тем, что из Москвы он возил в Англию кости. А отсюда в Москву – уже готовые результаты блестящей работы, не имеющей аналогов в мире.

Новость подхватили крупнейшие информационные агентства мира. Пошли комментарии, в большинстве своем гадостные и опять о том же: почему генный материал брали у принца-консорта, дальнего и сомнительного родственника Романовых. Почему не у Куликовского-Романова? Почему держат в секрете подробности анализа и есть ли доказательства того, что костный материал взят действительно из могильника в Поросенковом Логу, а не в другом месте? Насчет «другого места» больше всех изгалялась левая пресса в России и за рубежом.

Масла в огонь подлил сам принц Филипп. Правильно говорят, что все эти нобили-аристократы в династических родах – сплошь кретины. Научно подтвержденный факт. Женились исключительно в своем кругу, и уже двести лет назад все европейские династии стали одной семьей, и с каждым годом родство становилось все ближе, и к началу двадцатого века пошло сплошное кровосмешение.

Принц оказался кретином. Его консортно-второсортное высочество решило: раз уж объявлено об идентификации костей, стало быть, смерть Романовых установлена и пора вступать в наследство. Адвокат принца вчинил иск[129] непосредственно кнессету государства Израиль, в котором истец потребовал передать ему половину зданий Русской православной миссии в Иерусалиме. Здания были построены в свое время на личные деньги его незабвенного четвероюродного дяди – русского императора Николая II. В кнессете поднялся крик: принц хочет ограбить бедных евреев, что является доказательством его антисемитизма. И пригрозили: если Филипп не образумится, что евреи всего мира объявят Англии финансовое эмбарго. Принц образумился мгновенно: наследство наследством, а почти все денежки Англии действительно у них. Пришлось иск отозвать.

А теперь, наверное, придется отозвать самого принца.

С этими донорами вообще беда. Попробовали Холл и Петров обратиться к известной Ксении Фирис – внучатой племянницы царя Николая. Она охотно согласилась поучаствовать. Прислала в конверте свою капельку крови и клок рыже-фиолетовых, явно крашеных, волос – с корнями, как ее и просили. Но тут же все испаскудила. И Холл и Петров умоляли ее помолчать, никому не рассказывать об их просьбе. Нет же, мочалка греческая! Тут же раззвонила. Натурально, снова вопли газетчиков по обе стороны океана – немедленно обнародовать результаты.

На этот раз Холл и Петров не заставили ждать, общественность была удовлетворена и получила точные и неопровержимые сведения о почти полном совпадении ДНК костей скелета № 4 и Ксении. Но и эта публикация тоже оказалась серьезной ошибкой. Потому что снова ничего, кроме издевательств и тупых шуток в газетах, она не принесла. Правда, демократическая русская пресса проявила невиданную дисциплинированность: у ее корреспондентов и экспертов никогда не было ни тени сомнения в том, что англо-русский дуэт генетиков способен выдать что-то неубедительное. Тут удалось подключить к делу одного из московских антропологов-любителей, и тот довольно скоро отлил из гипса головы дочерей царя. Отливки сравнивались с фотографиями, сделанными в 1917 году в Царском Селе, когда девочки были острижены наголо после кори. Только слепой не мог бы увидеть стопроцентного сходства. Но, увы, снова вышло плохо: в России работа вызвала восторг демпрессы, за рубежом – новые издевательства. Особенно интересовались западные ругатели фотографиями царских дочерей, по которым так удобно сверяться, «восстанавливая» внешний облик мертвых…

Тогда в наступление на оппонентов в атаку пошел следующий эшелон. Появились новые свидетельства – ясновидящих, пророков, каких-то стариков-журналистов, которым семьдесят лет назад якобы исповедовались участники расстрела царской семьи. Они подтверждали все, что выдвинула правительственная комиссия, что было в записке коменданта ипатьевского дома Юровского, полностью подтверждали истинность экспертизы Холла-Петрова.

Так что все было не так уж плохо. Наоборот, картина складывалась даже очень хорошо.

Вернее, почти хорошо. Самым неприятным и опасным моментом во всей истории с экспертизами оказалось требование противников провести стоматологическую экспертизу.

Вот это уже серьезно! И опасно. После стоматологической экспертизы уже ничего не надо – ни генного анализа, ни исторических, баллистических и других изысканий. Зуб человека – вещь предметная, никакой статистикой здесь не прикрыться. И царь, и царица, и дети постоянно пользовались услугами стоматологов. И даже в Тобольске Николаю местные врачи ставили пломбы. Их архивы сохранились. Так же, как стоматологические карты всей царской семьи в государственном историческом архиве.

Эта опасность была предусмотрена и вовремя нейтрализована. Главный архивист России Пихоя получил из генеральной прокуратуры указание – никому ни под каким предлогом стоматологические карты Романовых не выдавать. Ну, если только их затребует сам президент Ельцин.

Но самая большая опасность пришла с той стороны, откуда ее никто не ждал. Вдруг заговорил питерский профессор Военно-медицинской академии Вячеслав Попов, который был официальным членом комиссии и все эти годы вполне благонадежно молчал. Именно вдруг – потому что от него никто не ждал подвоха. В свое время, когда только начиналась свистопляска оппонентов, мэр Петербурга Собчак дал гарантию, что из Питера никаких глупостей не выйдет: «Народ, особенно эксперты, у нас дисциплинированный, – успокоил он следователя генпрокуратуры Соловьева, когда тот при встрече высказал опасения: что-то слишком уж тихо ведут себя потенциальные питерские враги – не готовят ли какую-нибудь гадость. – И не только дисциплинированный, но и образованный. Понимают, что в таком случае гадость обернется против них же самих», – добавил Собчак.

Удар, нанесенный Поповым, оказался поистине зубодробительным. Профессор сравнил расстрельный сценарий, который оставил после себя комендант дома Ипатьева он же – начальник расстрельной команды Юровский. Попову не понравилось, как Юровский организовал расстрел. Вернее, как тот описал его.

Баллистическая экспертиза екатеринбургских костей, которую Попов провел, выявила, что людей, чьи останки выкопали Рябов и Авдонин, расстреливали совсем не так, как описал Юровский. Какие-то противоречия и несовпадения можно было списать на плохую сохранность скелетов, неясность, неполноту материала. Но Попов выловил такие детали, которые разрушали всю картину. Он заявил, что люди, которым принадлежали скелеты № 4, 5 и 7, расстреливались сзади: пули били по их ногам, то есть жертвы пытались спастись бегством и уже успели убежать на значительное расстояние, прежде чем их настигли пули палачей. Так Попов уничтожил показания главного свидетеля – Якова Михайловича Юровского, которые были несущей опорой официальной версии.

Единственное, что еще оставляло надежды, – бульдозер, запущенный самим президентом Ельциным, уже никто не остановит. Он сминал всех на своем пути. И в итоге справился с еще одной, самой серьезной опасностью, грозившей с той стороны, где власть была не всесильна, – со стороны Свято-Данилова монастыря.

После Попова, которого демпресса размазала наиболее эффективным способом – просто не заметила его – самой большой проблемой оказался Патриарх Алексий II и Священный Синод. На высокопоставленных священников никакого впечатления не произвела вероятность персонификации царя величиной в 99,999 процента, ни безволосые гипсовые головы. Про компьютерное совмещение фотографий священство вообще не упоминало, давая понять, что уж эта экспертиза не стоит даже упоминания.

С самого начала попы держали паузу, которая казалась до неприличия долгой. А потом внезапно потребовали провести историческую экспертизу. Вот это уже очень нехорошо.


Павел Николаевич повертел в руках статью из еще одной вражеской газеты – «Правды». Эти докопались до аудиоархивов всесоюзного радио и вырыли магнитофонную запись, сделанную в радиокомитете в 1964 году. Это была беседа с Исаем Родзинским (Радзинским), екатеринбургским чекистом, который принимал самое активное участие в расстреле семьи и в сокрытии трупов. Этот Исай рассказал: «А вот что получилось с похоронами, так сказать, с укрытием следов. Получилась нелепая вещь. Нелепость заключалась вот в чем. Казалось бы, с самого начала нужно было продумать, куда деть трупы. Дело-то ведь очень серьезное. Паче чаяния, если белогвардейцы обнаружили эти останки, знаете, что бы они устроили? Мощи! Крестные ходы, использовали бы темноту деревенскую. Поэтому вопрос о сокрытии следов был важнее самого выполнения (расстрела – Ред.). Подумаешь там – перестрелять, неважно даже с какими титулами они там были. А вот ведь самое ответственное было, чтобы укрыть, чтобы следов не осталось, чтобы никто использовать это не мог в контрреволюционных целях. Это самое главное было. И это дело пошло на откуп Ермакову, что ли. Был такой товарищ. Считали, он местный человек, он все знает, как упрятать, а куда он думал упрятать – никого не интересовало. Он у нас в ЧК не работал. Он был известен как местный человек. И руководство местное решило, видимо, что вот, мол, он знает, чего, куда и как. Привлекли его для этого. И получилось с этим, знаете, страшенное дело. Кстати сказать, во время расстрела у изгороди этого дома бродил Голощекин. Он ходил с той целью, чтобы понять, мог кто-либо услышать, что там происходило.

Да, так вот. Надо было упрятать. Куда? Зарыть – чепуха, могут разрыть потом, найти по свежим следам. То же вот, что проделали – спустили трупы в шахты. Надо было понимать заранее, что это не путь, хотя бы потому, что будут знать, что здесь расстреляны, то уж как-нибудь проверят эти шахты, найдут. А что получилось. Этот самый Ермаков после того, как все это было проделано, повезли по его указанию в одну шахту… Послали в разведку двух человек. А поехали мы на лошаденках. Мы с Юровским посоветовались и решили, чтобы он поехал в город и доложил там, во-первых, что сделано, и, во-вторых, решили, что надо сюда обязательно керосин, серную кислоту. Ведь придется нам орудовать. И потом питание для группы. И он уехал. И вернулся потом уже с грузовиком. Вот так было дело.

Вернулся он и привез все эти бутыли с серной кислотой. И керосину полно, что-то там еще хорошего горючего. Он приехал уже поздно. И мы тут по очереди ходили дорогу охранять и в деревушку ходили. Кстати, там есть и у этого следователя показания из этой деревни, мы туда ходили по очереди молоко пить. И там, кстати, говорили, что облава на уголовных. Это единственная деревня была поблизости, больше ничего не было. Ну а когда Юровский вернулся, и разведчики наши через некоторое время пришли и тоже доложили, что нашли заброшенную где-то в балке шахту. Ну, это шахта была глубинная, потому что они лазали в нее и сказали, что там внизу топко и засосет. Мы тут и грузила приготовили. Ну, решили так, что часть сожжем, а часть спустим в шахту, либо всех сожжем. И что всех изуродовали все равно, потом иди различи. Нам важно, чтоб не оставалось количества. И потому, что по этому признаку можно было узнать захоронение. Ну а так что же, ну – расстрелянные были люди, брошены. А кто? Царь или кто.

Ну вот, погрузили мы их на машину, весь этот штабель, и решили двигаться по указанию этих товарищей, которые ходили в разведку. Шли мы там тоже с тяжелым сердцем, не зная, что же это будет за укрытие. Так толковали: то ли все это вообще сжечь к черту, думали об этом.

Видимо, так бы и поступили, хотя мы туда и двигались. Но тут произошло неожиданное. Вдруг наша машина на каком-то проселке застряла, оказалась трясина. Дело было к вечеру. Мы немного проехали. Мы все эту машину вытаскивали, еле-еле вытащили. И тут уже мелькнула мысль, которую мы и осуществили. Мы решили, что лучшего места не найти. Мы сейчас же эту трясину расковыряли. Он глубокая, Бог знает, куда. Ну, тут часть разложили этих самых голубчиков и начали заливать серной кислотой, обезобразили все, а потом все это в трясину.

Неподалеку была железная дорога. Мы привезли гнилых шпал, положили маятник через самую трясину. Разложили этих шпал в виде мостика такого заброшенного через трясину, а остальных на некотором расстоянии стали сжигать. Но вот, помню, Николай сожжен был, был этот самый Боткин, я сейчас не могу уже вам точно сказать, вот уже память. Сколько мы сожгли, то ли четырех, то ли пять, то ли шесть человек сожгли. Кого, это уже точно я не помню. Вот Николая сожгли – помню. Боткина и, по-моему, Алексея. Ну, вообще должен вам сказать, человечина, когда горит, запахи вообще страшные. Боткин жирный был. Долго жгли их, поливали и жгли керосином, там что-то еще такое было сильно действующее, дерево тут подкладывали. Ну, долго возились с этим делом. Я даже, вот, когда горели, съездил доложиться в город и потом уже приехал. Уже ночью было, приехал на легковой машине, которая принадлежала Берзину. Вот так, собственно говоря, захоронили.

Вопрос: Женщин, что ли, вы как-то отдельно отделили?

Радзинский: Нет, часть женщин тоже пошла сюда. А там уже в болото спустили, это, конечно, потому что, сколько они, конечно, ни искали, они все шахты перерыли, все шахты…»

Заканчивалось признание чекиста Радзинского редакционным комментарием: «Нет никаких оснований не верить показаниям Радзинского. Именно поэтому следует обратить внимание на два обстоятельства. И картина, которую нам рисуют пресса и телевидение, исходя из знаменитой записки Юровского, и фабула уголовного дела которую нам излагает следователь генеральной прокуратуры В. Соловьев, который тоже исходит из той же записки, – оказывается совсем иной.

Что же это за два обстоятельства? Юровский и Соловьев нам говорят что похоронная команда бросила трупы расстрелянных в шахты в урочище Четырех Братьев. Потом на другой день обнаружила, что трупы сверху видны. Вытащили их оттуда, сожгли «Алексея и хотели сжечь Александру Федоровну, но по ошибке (!) сожгли фрейлину», а остальные 9 трупов закопали тут же, в двух шагах от кострища, недалеко от деревни Коптяки. Закопали, сверху положили шпалы в виде мостика.

Все правильно. И прокуратура, и правительственная комиссия нам демонстрируют 9 выкопанных из этой трясины скелетов, среди которых отсутствует возможные Алексей и Анастасия. Где здесь правда? Анастасия просто так исчезнуть не могла. Один раз Юровский «ошибся» – принял фрейлину за императрицу, хотя за время его комендантства каждый день видел и ту, и другую. И если он ошибся, следовательно, главный чекист был в стельку пьян или же он просто врет. Потому что он потом не только фрейлины от императрицы отличить не смог. Он не отличил семнадцатилетнюю девушку Анастасию от сорокалетней женщины, к тому же довольно крупной – от Анны Стефановны Демидовой. Но если Юровский был трезв и говорит правду, то как же Демидова, которую он «сжег», оказалась сегодня в захоронении в Поросенковом Логу?

Второе обстоятельство – показания Радзинского. До шахт вообще не доехали. Сожгли не Алексея, а Николая – «это точно помню». И Боткина «долго жгли – он жирный был». Уничтожили, как минимум, 4 трупа, но, может, быть 5 и даже 6. Тогда откуда в могильнике взялись два лишних скелета? А может, четыре? А может и пять лишних? Уж не Рябов их туда подбросил, как подбросил черепа? И уж во всяком случае, там не должно быть скелета № 4, о котором знаменитый «совмещенный англо-русский генетик мистер Холл-Петров» говорит, что это – тот самый скелет Николая II, потому что: «вот Николая точно помню – сожгли». Скелета Боткина в Поросенковом Логу тоже быть не должно. А он, по утверждению «экспертов» из госкомиссии, в их распоряжении имеется.

Исключительно важное значение имеют показания свидетелей и участников относительно того, сколько времени у них заняла процедура сжигания трупов. По Юровскому – всего полтора-два часа. Больше времени у него не было – наступил рассвет. Радзинский же с неопровержимой уверенностью заявляет, что он успел и в город съездить «доложиться», и вернуться. Уехал он ночью и вернулся тоже ночью, следовательно, отсутствовал не менее двенадцати часов, чем и опровергает Юровского.

Но если все же верить Радзинскому, то под мостиком из шпал вообще никого не должно быть, потому что, по показаниям Радзинского, уложили они «этих голубчиков» в трясину, глубокую в которой за 70 лет трупы должны исчезнуть бесследно».

Павел Николаевич аккуратно сложил газету несколько раз, пошел на кухню, снял крышку с мусорного ведра и бросил газету туда. Прикрыл крышкой и вернулся в комнату.

Посидел там немного, потом вернулся на кухню, достал газету из ведра, расправил ее, отбросил прилипшую яичную скорлупу и колбасные шкурки. Достал из ящика стола обычную канцелярскую папку, написал на ней красным фломастером огромными буквами «ОСОБАЯ ПАПКА». Вот. Теперь у него, как и у Ельцина, есть своя особая папка.

Да, в такой ситуации соглашаться на историческую экспертизу – гроб. Но нужно дать сдачи. Ответ должен быть такой, чтобы сразу можно было убить пять-шесть зайцев. Наповал. К примеру: «Можно и даже нужно не доверять и Юровскому, и Радзинскому одинаково. Память человеческая несовершенна. Прошло много времени. Человек что-то забывает, а что-то и выдумывает и потом свято верит в свои выдумки… Мы имеем право верить только объективной научной истине. Поэтому нужна еще одна экспертиза, чтобы после нее вообще не осталось скептиков, которая убедит всех…»

На этом пути, правда, есть еще одна видимая опасность. Враги требуют, чтобы для извлечения ДНК Николая II использовать материал даже не Куликовского-Романова, а самого императора. Для этого надо поехать в Японию. Там, в одном из музеев Токио хранится повязка с засохшей кровью Николая. Факт известный: Николай, еще тогда цесаревич, путешествовал со своим кузеном греческим принцем Георгием. В городе Оцу они посетили местный храм, где Николаю вздумалось предложить кузену пари: кто из них одним выдохом погасит больше всего свечей. Выиграл Георгий. А заплатил за все Николай. У входа в храм его уже поджидал полицейский, которому япошки уже нажаловались. И полицейский, возмутившись тем, что русские своим поведением осквернили святое место, шарахнул цесаревича саблей по темени.

Николаю тогда на редкость повезло: клинок прошел по касательной, срезал часть скальпа и отбил небольшой осколок черепной кости не толще бумажного листка. Второй раз японец промахнулся, поскольку цесаревич бежал резвее зайца. А Георгий, в руках которого была крепкая бамбуковая трость, вступил в неравный поединок с полицией и отбил атаку. Николая перевязали местные эскулапы, рана была легкой, и через несколько дней он повязку снял, преподнеся ее в дар мэру города Токио, который очень будущего императора за подарок благодарил.

Этот исторический факт вспоминал каждый второй оппонент. Где костная мозоль на черепе № 4? Почему ее нет? Почему не взяли на анализ материал ДНК с окровавленной повязки? Возьмете – не ошибетесь…

Нужен абсолютно верный ход. Максимально эффективный удар. Наповал. Чтобы оппоненты уже не поднялись. И замолчали – раз и навсегда. И пока Павел Николаевич вырезал пакостную статью из газеты, ему пришла в голову простая и гениальная мысль.



Он отбросил в сторону газету и ножницы, схватил телефонную трубку и позвонил в приемную первого заместителя председателя Совмина Немцову. Именно Боря-Пудель, как ласково называют его в народе, теперь возглавил комиссию по «царским» костям. Ярова Ельцин отстранил, слишком уж затрепали Юрия Федоровича газетах, одно лишь упоминание его фамилии вызывает раздражение. Президент резонно посчитал, что Немцов дело поведет энергичнее, тем более, что Борис Ефимович давно доказал всей прессе, что она ему – до фени. Он всегда плевал на газетчиков и в полемику с ними ввязываться считал непродуктивным. Правильно. Пресса так и не смогла в итоге добиться от него хоть какой-нибудь конкретики. Он как-то хорошо высказался на этот счет:

– С прессой, – сказал Немцов, – надо себя вести как с маньяком и серийным убийцей. Тот обычно спрашивает жертву: «Жить хочешь? Боишься меня?» – «Конечно, боюсь. Конечно, хочу жить», – отвечает жертва и тем немедленно приговаривает себя к смерти, потому что она сказала то, что всегда хочет услышать маньяк. Ему-то именно страх жертвы доставляет наслаждение. Но если он слышит: «Нет, не боюсь. И жить не хочу – надоело!», так маньяк тут же теряется. Задуманное теряет для него смысл, и он не знает, что делать дальше. У жертвы появляется шанс».

Петрова соединили немедленно.

– Ну, привет, Паша! – сипловато сказал Немцов. Перейдя на работу в Кремль, он быстро усвоил хамскую привычку говорить «ты» всем, кто ниже должностью. – Давай по-быстрому! Времени нет, государство требует. Мне к Деду[130] надо, что-то он там икру мечет.

– Борис Ефимович, надо поговорить, – попросил Петров. – Возникли чрезвычайно важные обстоятельства.

– Ну, шустро! – приказал Немцов.

– Я не могу по телефону.

– А чего так? – поинтересовался вице-премьер. – Все могут по телефону, один ты таки не можешь.

– Объясню при встрече, – заявил Павел Николаевич, вложив во фразу всю свою решительность. – Очень важно!

Немцов задумался.

– М-да… Что ж с тобой делать? Ладно! – согласился вице-премьер. – Только завтра. Можешь до завтра подождать?

– Могу, – ответил Петров. – В котором часу?

– Так… Давай, подгребай ко мне утречком. Часов в восемь.

– Хорошо. Спасибо.

– Ой, нет, стой! – воскликнул Немцов. – Ничего не выйдет в восемь. Так… Приходи в шесть часов тридцать минут. Утра. Все! Будь…

– Борис Ефимович! Не кладите трубку! Я не понял, – поспешно перебил его Петров. – Вы сказали в шесть тридцать дня? Вечера, то есть? Правильно?

– Нет, неправильно! – отрезал Немцов. – В шесть тридцать утра – утречком! – и отключился.

Павел Николаевич положил трубку и покрутил головой. Ну, артист! В половине седьмого. Не спит он вообще по ночам, что ли?



Он набрал номер междугородней и попросил Лондон, назвав домашний телефон Питера Холла.

– Hi! – послышался в трубке высокий, чуть дребезжащий голос. Это был Питер. Те, кто звонил ему в первый раз, неизменно думали, что трубку взяла женщина и просили позвать к телефону ее мужа. – It's Pol[131]?

– Yes, I'm. You have found out me. I shall not be rich[132], – с легким огорчением пошутил Петров.

– Что-нибудь случилось? Пожар? Наводнение? Землетрясение? Зюганова выбрали президентом?

– Хуже, – ответил Петров.

– А что может быть хуже президента Зюганова?

– Только президент Зюганов, – согласился Петров. – Слушай внимательно. Есть замечательная идея. Окончательное решение вопроса!

– Это как у мистера Гиммлера? – хохотнул Холл. Из телефонной трубки была слышна музыка: компьютерным пружинным голосом гнусаво скрипела Аманда Ли. Потом какая-то бабенка взвизгнула два раза – натуральная. Нет, похоже, их там две.

– У нас еще круче! У нас будет окончательный диагноз! Мы с тобой поставим его через пару недель. И ни одна морда, ни одна Куликовская-Романова не посмеет возразить. И папа римский тоже.

– Ну, римскому, положим, все равно. А вот ваш папа православный… этот… «Старый папаша…»

– Патриарх, – подсказал Петров.

– Да. Он нам еще нагадит!.. Откуда вы его такого выкопали? Тоже из Поросенкова Лога?

– Нет, – ответил Петров. – Из Эстонии.

– А это что за деревня? – поинтересовался Питер. – В какой губернии? Я что-то не слышал.

– Эстония, Питер, – мягко сказал Петров, – это такая сильная мировая сверхдержава, которая может плевать в лицо России по десять раз в день и ничего ей за это не будет. Значит, принимается?

Холл что-то пробормотал в трубку. «Пьян уже, что ли?» – с досадой подумал Петров. Сам он никогда в жизни не пробовал вкуса спиртного и пьющие вызывали у него состояние тоски пополам с брезгливостью.

– Не понял! – крикнул он в трубку. – Повтори!

Холл откашлялся.

– Хочу сказать, – сообщил он ясным и нисколько не пьяным голосом, – что мне все это надоело. Мы сделали свою работу, получили свои деньги. Заплатили налоги. Что еще?

– Но ведь наше правительство никак не решается сказать внятно: «Все решено! Это семья царя!»

– Знаешь, Пол, – заявил Холл. – Это проблемы твоего правительства. Пусть наймет хорошего адвоката.

Петров почувствовал, как в нем закипает раздражение.

– Оно не будет искать адвокатов. Вся надежда на нас.

Холл, похоже, стал терять терпение.

– Слушай, Пол, – сказал он недовольно. – Я здесь не один, понимаешь? Позвони завтра – сможешь? Или лучше через неделю.

– Пит! – обиделся Петров. – Я понимаю, старик, к тебе гости дамы приходят не часто. Но и я не могу ждать неделю. И ты тоже. Мы не можем ждать еще неделю. Надо поторопиться. Дорог каждый день. Нам нужен только один анализ. Всего один. Окончательный!

Холл захохотал. Потом послышалось звяканье стакана, звуки крупных глотков. «Ну, скотина! Что он там пьет?» – подумал Павел Николаевич.

– Так ты говоришь, окончательный? – благодушно спросил Холл. – Десятый? Или двенадцатый окончательный?

– Окончательно окончательный! – нажимом произнес Павел Николаевич. – Это почти то же самое, что у тебя будет с твоей подружкой через час. Или когда там…

Пит хихикнул.

– Я всегда подозревал, что ты экстрасенс. Но я бесплатно не работаю. Даже на русских экстрасенсов. Вернее, как раз на русских экстрасенсов я бесплатно не работаю.

– Не волнуйся, – успокоил его Павел Николаевич. – Ефимыч заплатит. Я завтра с ним встречаюсь.

– Кто такой Эффымыч? Кто платит?

– Боря. Клиент надежный, – заверил коллегу Петров. – Наш работодатель.

– Йелтцын? – догадался Холл.

– Другой Боря, – уточнил Павел Николаевич. – Да ты его знаешь. Немцов. Тоже Боря.

– А, этот… Его в ваших газетах называют Пуделем.

– Он, он! Завтра иду к нему.

– Теперь он наш босс? Почему?

– Так лучше. Я только что с ним говорил. Сделаем все хорошо – получим премиальные. И, кроме того, надо отправить материал в Канаду, округ Торонто, для мадам Куликовской-Романовой. Раз уж ей так хочется, пусть она тоже сделает анализ или кто там у нее по этой части… Подробности потом, при встрече. Самое большее, через неделю. Поэтому я не могу позвонить тебе через неделю, потому что надо уже работать.

– Хм… Что ты там надумал?.. – он сказал что-то своим гостям, и музыка оборвалась. – Выкладывай.

– Подробно не могу, – предупредил Петров.

Он в нескольких обтекаемых формулировках изложил суть. Холл ухватил ее сразу.

– Yes, well. Идея вроде неплохая… Ход гениальный. Но все зависит от исполнения. Какая-нибудь мелочь, соринка в глазу – испортят все бесповоротно. И на всю жизнь карьеру – тебе и мне.

– Будь спокоен! – заверил Павел Николаевич. – Мы просто-таки обречены на успех.



В половине седьмого он уже был в приемной Немцова. Тот тоже ухватил мысль с полуслова и вызвал референта. Появился парень лет двадцати пяти.

– Яковлева[133] мне! Питерского. Быстро!

Через полминуты референт вернулся.

– Борис Ефимович! У него в кабинете только ночной дежурный. Самого губернатора еще нет на работе.

– Я тебе что сказал? – рявкнул Борис Ефимович. – Я что – спрашивал, кто у губера в Питере в кабинете сидит? Я тебе сказал: найди Яковлева! Быстро!

Референт выпорхнул за дверь.

– Вот работнички, – пожаловался Немцов. – Профессионалы, мать их за ногу, с высшим образованием и с родителями – лучшими друзьями Деда. Ни хрена делать не умеют, все самому приходится…

Референт появился снова.

– Яковлев на проводе. Из Женевы.

Немцов взял трубку.

– Анатольич! Доброе утро вам в ваших Женевах!.. Что? Нет, от меня еще никому скрыться не удавалось… А вот разведка у меня такая! А почему ты спишь, когда правительство свободной России пашет, не разгибая спины, и в Москве, заметь, пашет, а не в твоем Питере… И не в озере женевском купается. Потому что там вода дохлятиной воняет, а настоящий русский патриот купается… хм… а где же это я купаюсь? – вдруг задумался Немцов. – Уже и забыл… Короче! – приступил он к делу. – Я насчет твоих костей… Извини, оговорился! Насчет царских. Нужно ставить точку. И ты так думаешь? Ну, как раньше, как можно было все сделать раньше, я тебя спрашиваю, господин губернатор?! Почему вы там, в Питере, только указания давать умеете, а вот, чтоб взять да и поработать с костями – так нет же! По Женевам разъезжаете. Еще и рулетку играешь, небось… Как Достоевский. Ну – не обижайся, Анатольич! Что, уже и пошутить нельзя? У тебя чувство юмора пропало? Меньше по бабам ходить надо: Женева – город маленький, сразу вся Москва все узнаёт! Так вот: приедет к тебе профессор Петров – ну, тот самый, наша, можно сказать, самая лучшая хромосома, только без дезоксирибонуклеиновой кислоты!..[134] Уникум! Так вот, приедет он. Ему нужен образец материала для окончательной экспертизы. И на этом закончим болтовню и пойдем заказывать гробы для царя и царицы! Надо создать условия… Ты не приедешь? Заместитель займется? Кто конкретно? Хорошо. Ну, будь здоров! И не объешься там швейцарским шоколадом – дерьмо, скажу тебе, настоящее. И за что его хвалят? Нет, конечно, я не прав. Дерьмо – оно лучше ихнего швейцарского шоколада… А я только швейцарский сыр признаю… Пока!

Немцов швырнул трубку на селекторную панель. Откинулся в кресле, некоторое время смотрел на Петрова, словно видел его впервые, потом сказал:

– Ну? Слышал? Все! Или еще что-то?

Петров встал. Пожимая руку вице-премьеру, сидящему за столом, он робко сказал:

– Да, Борис Ефимович… Тут еще пустяк. Тут это… надо… суточные, командировочные. И Холл без гонорара работать не будет.

Немцов сделал удивленное лицо.

– О чем ты говоришь? А кто будет работать? Какой дурак?

– Да почти вся Россия работает, – осмелился пошутить Петров и тут же пожалел об этом.

– Ну, ты мне тут мозги не компостируй! – строго заметил Немцов. – Тут не зюгановский партком. А своему Холлу – как его там… так и скажи: будет ему гонорея! Разве вам хоть раз задерживали? Ты, по-моему, должен оценить заботу государства: да, по всей России никому зарплату не дают, а тебе и твоему fuck in Gill'у[135] ни разу не задерживали. Я скорее тебе не дам, а ему выплачу. А почему? А потому, что мы свои люди – сочтемся, а эти скупердяи за шиллинг мать родную угробят… Ну – все, пошел!



Через четыре дня настоятель царскосельского Федоровского собора, готовясь к утренней службе и проходя мимо иконы Пресвятой Девы у иконостаса, заметил что-то необычное. Будто блеснуло что-то на строгом лике Пречистой. Батюшка пригляделся и сквозь стекло разглядел капельку. Она показалась из угла правого глаза Матери Божьей и скользнула вниз по лицу.

Настоятель припал к иконе и почувствовал, как у него на голове зашевелились волосы и медленно поднялись дыбом. Он рухнул на колени и широко осенил себя крестом.

– Чудо! Страшное чудо!.. – гулко разнесся под сводами собора его вопль. – Матерь Божья плачет!.. Плачет!

Вбежали дьякон, две старушки-служительницы и тоже упали на колени около иконы. Запричитали, закрестились… Потом дьякон тихонько поднялся, зашел с обратной стороны иконы и долго рассматривал ее. Открыл дверцу киота, увидел черную гладкую изнанку доски, на которой была написана икона. И больше ничего. Он закрыл дверцу, подошел к лицевой стороне, долго рассматривал ее, изучая по миллиметру, покачал головой и оглянулся на священника.

– Господи! – голос его дрогнул. – И в самом деле – чудо…

Священник только вертел головой, не в силах произнести ни слова.

По лику Богородицы скатилась третья слеза.

– Плачет, – голосили пораженные старушки. – Горе, горе случилось. Плачет[136]!

В ТОТ ЖЕ вечер местное телевидение показало, как неназванные эксперты и специалисты утром вскрывали гробницу великого князя Георгия Александровича – родного брата последнего русского царя. Мелькнули на экранах лица директора музея истории города, какой-то прокурор в форме, показали и Павла Николаевича, вскользь – просто «мазнули» видеокамерой в панораме. Ненадолго камера задержалась на потревоженном покойнике в зеленом мундире лейб-гвардии Преображенского полка. Сукно мундира выглядело удивительно свежим, хотя гроб с великим князем пробыл более полувека в подпочвенной воде – она в Великокняжеской усыпальнице поднимается высоко два раза в году, во время наводнений. Диктор сообщал:

– Ученые и эксперты взяли образец генетического материала для окончательной идентификации так называемых екатеринбургских останков, о которых уже всему миру известно, что они принадлежат государю императору Николаю Второму, членам его семьи и их верным приближенным, которых большевики зверски расстреляли в июле 1918 года. Но скептики не унимаются. Поневоле приходишь к выводу, что им научная истина не нужна – в той же мере, как им не нужно и восстановление исторической справедливости. Но уж теперь, когда будут проведены последние опыты в самой лучшей в мире английской лаборатории, ни у кого, даже у самых заклятых и проклятых оппонентов, не останется никаких сомнений. Теперь они даже не будут иметь права продолжать свои нападки! Мы им такого права не дадим! То есть, наука не даст!

А еще через месяц после этого замечательного события профессор Попов сообщил прессе:

– Я самым внимательным образом изучил результаты поистине титанической работы господ Холла и Петрова – генетиков, известных, наверное, теперь всему миру. Последний их отчет оказался самым подробным и убедительным, по сравнению с теми документами, которые исследователи считали нужным обнародовать ранее. Последняя их экспертиза обнаружила удивительнейшую вещь. Я бы даже сказал – сенсационную! Оказалось, что митохондрическая ДНК великого князя Георгия Александровича и ДНК скелета № 4, предположительно императора Николая II, абсолютно совпадают! По всем параметрам. Сходства между геномами обоих больше, чем бывает даже у однояйцевых близнецов. Но это еще не все. В митохондрической ДНК Георгия Александровича обнаружено мутационное изменение. И точно такая же мутация обнаруживается у скелета № 4. Если это простое совпадение – как говорится, так карты вышли, – то надо знать: статистически подобное случайное совпадение возможно только раз в 1000 000 лет. Вероятность настолько мала, что на нее не стоит рассчитывать…



23. ДЕТИ. ИЗ ТОБОЛЬСКА В ЕКАТЕРИНБУРГ



Тобольск, 24 апреля 1918 г.



Воистину Воскресе!

Моя хорошая Машка душка! Ужас, как мы были рады получить вести, делились впечатлениями! Извиняюсь, что пишу криво на бумаге, но это просто от глупости. Как вы все? Видишь, как всегда, слухов количество огромное, ну и понимаешь трудно и не знаешь, кому верить и бывает противно т. к. половину вздор. А другого нет, ну, и поэтому думаем верить. Кл. Мих. [137] приходит сидеть с маленьким. Алексей ужасно мил как мальчик и старается… Мы завтракаем с Алексеем по очереди и заставляем его есть, хотя бывают дни, когда он без понукания ест. Мысленно все время с вами, дорогими. Ужасно грустно и пусто, прямо не знаю, что такое. Крестильные кресты[138], конечно, у нас, и получили от вас известие, вот Господь поможет и помогает.

Ужасно хорошо устроили иконостас к Пасхе, все в елке, как и полагается здесь, и цветы. Снимались мы, надеюсь, выйдет. Я продолжаю рисовать, говорят – не дурно, очень приятно. Качались на качелях, вот когда я падала, такое было замечательное падение!.. Да уж! Я столько раз вчера рассказывала сестрам, что им уже надоело. Но я могу еще массу раз рассказывать, хотя уже некому. Вообще мне вагон вещей рассказать вам и тебе. Мой Джимми проснулся и кашляет, поэтому сидит дома, шлет поклоны. Вот была погода! Прямо кричать можно было от приятности. Я больше всех загорела, как ни странно, прямо арррапка! А эти дни скучные и некрасивые, холодно, и мы сегодня утром померзли, хотя домой, конечно, не шли… Очень извиняюсь, забыла Вас Всех моих любимых поздравить с праздниками, целую не три, а массу раз Всех. Все тебя, душка, очень благодарят за письмо.

У нас тоже были манифестации, ну и вот – слабо.

Сидим сейчас как всегда вместе, не достает тебя в комнате… Конечно, извиняюсь, что такое нескладное письмо. Понимаешь, мысли несутся, а я могу все написать и кидаюсь на что в башку влезет. Скоро пойдем гулять, лето еще не настало и ничего не распустилось, очень что-то копается.

Так хочется вас увидеть, знаешь – грустно! Уходила гулять, ну вот и вернулась. Скучно и ходить не выходит, качались. Солнце вышло, но холодно и рука едва пишет.

Милые и дорогие, как Вас жалеем! Верим, что Господь поможет – своим!!! Не умею и не могу сказать, что хочу, но вы поймете, надеюсь.

Приветы передали в точности, и Вам большое спасибо и тоже самое. Как тут приятно, все время благословляют почти во всех церквах, очень уютно получается.

Вчера мы ходили смотреть свиней маленьких. В нашем садике грязь, но сейчас подмерзло. Так скучно, от Кати нет известий ужас как давно. Вот был смех с дороги. Это надо будет лично рассказывать и посмеяться. Только что пили чай. Алексей с нами и мы столько сожрали Пасхи, что собираюсь лопнуть.

Когда мы поем между собой, то плохо выходит, т. к. нужен четвертый голос, а тебя нет, и мы по этому поводу острим ужасно. Ужасно слабже, но есть и смешные анекдоты. По вечерам сидим, вчера гадали по книгам. Тебя и вас поцеловать и многое т. п. не буду распространяться, а Вы поймете.

Ну, кажется, достаточно глупостей написала. Сейчас еще буду писать, а потом почитаю, приятно, что есть свободное время.

Пока до свидания. Всех благ желаю Вам, счастья и всего хорошего, постоянно молимся за Вас и думаем, помоги Господи. Христос с Вами, золотыми. Обнимаю очень крепко всех… и целую!»[139]



Поставив точку, Анастасия сложила письмо вчетверо, вложила его в конверт и, лизнув клеевую полоску, запечатала. Лизнула и марку и налепила ее, как положено, в правый верхний угол. Марка была маленькая, с тускло напечатанным рисунком развернутого красного знамени, на котором написано белыми большими буквами «Р.С.Ф.С.Р.» Цена обозначена не была.

Она подумала и написала адрес: «Екатеринбург, Уральский облисполком для Романовой Марии Николаевны от Романовой Анастасии Николаевны из Тобольского Дома свободы». Так посоветовал направлять письма отец, приславший сразу по прибытию в Екатеринбург коротенькую записку, заверяя, что это самый надежный путь. Пока заверения не подтвердились: Анастасия отправила уже два письма, но ответов не было, впрочем, вряд ли и могли быть, потому что прошло только шесть дней.

Потом она долго смотрела в окно, на голые ветки деревьев. Кое-где ветки были окутаны зеленоватой дымкой – распускались почки. Весна такая же здесь, как и дома в Петрограде или в Царском. Дорога была черной и раскисшей, через нее перебиралась толстая дымчатая кошка из дома напротив. Она тяжело перепрыгивала через лужи и после каждого прыжка останавливалась и брезгливо отряхивала лапы. Вдруг остановилась, ощетинилась, зашипела, раздула хвост трубой, развернулась и помчалась обратно, не разбирая дороги. Из подворотни «Дома свободы» выскочил Джой, спаниель Алексея, и помчался за своим извечным врагом. Анастасия знала, что он никакого вреда кошке принести не мог – у спаниелей челюсти устроены так, чтобы они могли только приносить хозяину дичь в целости и сохранности, не повредив. Но кошка об этом, вероятно, не знала и предпочла забраться на первое же дерево. Там она устроилась на толстом суку и принялась спокойно и обстоятельно чистить свою дорогую шубку, которая немножко испачкалась во время бегства. Простачок Джой бегал вокруг дерева, лаял до захлеба и все пытался подпрыгнуть повыше, но у него ничего не получалось, потому что Джой за последнее время невероятно разжирел. Алексей жаловался, что пес стал шляться по помойкам и жрать там все подряд. Никто в округе спаниеля не трогал, даже мальчишки: все знали – это «царская собака», значит, вечно голодная. Всем также давно было известно, что Романовы сильно нуждаются – опять задолжали всем, кто был способен был дать взаймы. Анастасия как-то подслушала, как повар Харитонов и генерал-адъютант Долгоруков говорили родителям: «Больше нигде в долг не дают. В мясной лавке тоже сказали, в последний раз отпускают».

Отец предложил тайком продать что-нибудь из драгоценностей, но Валя Долгоруков замахал руками: «Ни в коем случае, ваше величество! Это опасно. Тут стоит только начать. Таких ювелиров и покупателей, как в Петрограде, здесь нет, значит, справедливой цены никто не даст. К тому же совдепы запретили торговлю драгоценностями. Нужно отдавать властям за бесценок. Все равно, что даром. Это не выход». Но отец настаивал, мать тоже его поддержала, и тут вмешалась Демидова. Она высказалась, как всегда, точно и резко: «Государыня! Как только пойдет слух, что вы готовы с чем-то дорогим расстаться, вас просто начнут грабить. Вот у меня есть свободных четыреста рублей. Пусть Иван Михайлович сходит в лавку».

– Никогда! – вскричала мать. – Никогда! Я не могу взять ваши теньги, Анюточка! Это ваш святой заработок! Мы и так задолжали прислуге, повару – всем! Нет, не могу! Надо что-то продать.

– Ваше величество, – возразила Демидова. – Мы здесь в одной лодке, все равно как у Ноя. И если вы запрещаете мне предложить вам – взаймы, конечно! – деньги только потому, что они от прислуги, то я вам скажу так: вы меня очень обидите, если откажете!

Мать расплакалась, обняла Демидову и говорила сквозь слезы:

– Нюта, Нюточка милая! Доброе русское сердце! Дитя мое… Ну, как же я могу думать вас обидеть. Это просто невозможно! Вы же мне родная!..

– Вот и хорошо! – удовлетворенно сказала Анна Стефановна, поцеловала матери руку и сказала повару: – Пойдемте, Иван Михайлович. – И уходя, добавила: – Бог нас не оставит. Чем-нибудь да поможет.

И, правда, через два дня от Аннушки Вырубовой человек привез сорок пять тысяч рублей. Рассчитались по долгам, даже две тысячи дали полковнику Кобылинскому для солдат – это еще до приезда комиссара Яковлева. Строили планы: у Марии совсем прохудились ботинки, Анастасия в свои уже не влезала – нога выросла за зиму на два размера, хоть плачь! Но тут приехал комиссар Яковлев и забрал родителей и Машку, и стало очень тоскливо.

Перед отъездом оставшиеся двадцать тысяч поделили пополам. Мать передала половину Ольге.

Они остались вчетвером. Тоска после первых же часов разлуки напала страшная. Единственное, что утешало и успокаивало Ольгу, – с ними были по-прежнему добрый Евгений Степанович Кобылинский, Жильяр, доктор Деревенько и матрос Клементий Нагорный. По вечерам девочки, как всегда, занимались духовным пением, а вчера погода стояла такая теплая, что окна в комнате Ольги открыли. И когда они втроем (Алексей даже на балалайке своей перестал бренчать) перед открытым окном спели «Богородице Дево, радуйся», то духовная радость так переполнила их сердца и души, что все вокруг и их новая жизнь – тюрьма, внезапная бедность, постоянные обиды и унижения – все исчезло и растаяло без следа.

– Все, – сказала Татьяна, вытирая слезы, когда они закончили. – Сегодня больше не могу. И больше никогда петь не буду.

И тут за окном внизу раздались аплодисменты. Ольга выглянула. Там стояли десятка полтора местных.

– Спаси вас Бог, дочки! Как славно поете, – сказала какая-то пожилая крестьянка и перекрестила Ольгу.

На следующий вечер после этого случая случилось событие, доставившее им четверым еще большую духовную радость.

С первый дней пребывания в Тобольске с ними стала заниматься русским языком, литературой и математикой Клавдия Михайловна Биттнер, жена полковника Кобылинского. Она приехала осенью, познакомилась с детьми, беседовала с ним часа полтора, потом внимательно изучила их учебники.

– Странно, – сказала она отцу. – У вас очень милые, совсем не глупые дети, они любят слово, тянутся к знаниям, но почему у них такие плохие учебники? Это даже не уровень прогимназии. По таким учебникам и земских школах теперь не учатся.

Отец, конечно, обиделся, хотя виду не подал.

– А что бы вы, Клавдия Михайловна, порекомендовали? – спросил он, входя вместе с ней в классную – специально отведенную комнату для занятий.

– Первоисточники – прежде всего. Я не вижу у вас на полках наших величайших талантов – Тургенева, Островского, Достоевского, Толстого… Правда, вижу Щедрина…

– А граф Толстой отлучен от церкви! И анафема ему была! – выпалила Анастасия.

Клавдия Михайловна внимательно посмотрела на нее.

– Отлучен… да, – сказала она. – А за что?

Дети молчали и ждали, что она скажет.

– Не знаете… – проговорила Биттнер. – Вопрос отлучения графа Толстого от церкви – это вопрос религиозный. В нем есть свои особенности, которые нужно сначала изучать и потом обсуждать отдельно. Если, конечно, у вас окажется достаточно желания и… смелости. Но писатель Толстой? Нас с вами от его лучших книг никто не отлучал. Я не могу себе представить, как бы я жила, если бы не прочла и не знала «Войну и мир», «Анну Каренину», «Воскресение», «Крейцерову сонату».

– А мы вот живем почему-то! Ужас! – пожаловалась Мария и тяжело вздохнула.

Клавдия Михайловна была, очевидно, опытной учительницей и насмешку ученицы мимо не пропустила.

– Выражаю вам, Мария Николаевна, свои соболезнования, – с нескрываемой иронией произнесла Клавдия Михайловна. – Но могу вас утешить: на свете есть больше миллиарда людей, которым тоже совершенно никакого дела нет до «Анны Карениной». Но, думаю, тем не менее, среди них найдутся те, кто сможет назвать себя вполне счастливыми. Более того, скажу вам откровенно: потому-то и счастливыми многие себя чувствуют, что не читали Толстого. Потому что если бы прочли, то счастья у них поубавилось бы! И душа их стала бы чувствовать чужую боль. Какое уж тут счастье!.. Правда? А Достоевский их и вовсе бы заставил страдать. Но тот, кто способен страдать вместе со студентом Раскольниковым и мучиться и радоваться вместе с Пьером Безуховым, мне не в пример кажутся больше человечными, нежели их совершенно счастливые собратья. Хотя, должна вам сказать, у очень многих таких счастливцев можно очень много найти собратьев в ближайшем свинарнике или около любой другой кормушки.

Она увидела, что царским детям не понравились ее слова. Однако хорошо ощутимый холодок, повеявший в учебной комнате, ее не смутил.

– Вы хотите сказать, уважаемая Клавдия Михайловна, – сказала рассудительная Ольга, – что счастливец, не умеющий страдать, менее человечен, нежели тот, кто испытал страдания?

– Я не могу утверждать наверное – для каждого конкретного случая. Но, как правило, именно так в жизни и бывает, – подтвердила Клавдия Михайловна. – Кто может знать, что такое день, если он никогда не видел ночи? Кто может знать счастье, если он никогда не горевал?.. Кто может знать любовь, если он не знал ненависти?.. Но вернемся к литературе. Некрасов… Вы знаете Некрасова?

Дети отрицательно покачали головами.

– В самом деле? – и учительница продекламировала:



Идет-гудет зеленый шум.

Зеленый шум, весенний шум…





– Я знаю! – крикнул Алексей. – Я! Эти стихи мне Петр Васильевич читал!

– Кто такой Петр Васильевич? – спросила Биттнер.

– Наш учитель русского языка. Он всех нас учил. Я у него был пятым. Жаль, что его здесь нет.

– Вы по нему скучаете?

– Очень! – искренне признался Алексей.

– Значит, это очень хороший учитель, – с глубоким убеждением сказала Клавдия Михайловна. – Далеко не каждый из нас, учителей, может иметь такую радость и такую высшую в жизни награду – воспитать таких учеников, чтобы его помнили и по нему скучали. Вам повезло, Алексей Николаевич, что на вашем пути встретился такой учитель.



Несколько дней она занималась с ними только русским языком. Потом родители уехали, и Ольга напомнила учительнице о первом разговоре.

– Мы не знаем Некрасова, – вернулась к теме обстоятельная Ольга. – Хорошо это или плохо – тоже не знаем.

Клавдия Михайловна засмеялась.

– В таком случае я вам завидую!

– Чему же здесь завидовать? – угрюмо протянула Анастасия.

– Тому, – ответила учительница, – что вам предстоит испытать самое первое, самое сильное впечатление от встречи с этим поэтом. Второй раз такое переживание не повторяется.

Неожиданно учительница пришла тем же вечером еще раз. Принесла небольшую книжку в твердом переплете с сине-зелеными разводами морских волн.

– Опять уроки? Не учительница, а мучительница! – недовольно поджал губы Алексей, узнав, что Биттнер зовет всех в классную комнату. – Мы ведь уже отучились сегодня! Давайте не пойдем, – предложил он сестрам. – Пусть сама там сидит. За кого она нас принимает? Думает, что если мы под арестом, то можно сутками нас в классах держать?

– Вот ты сам ей и скажи! – предложила Татьяна. – Пошли, скажешь!

Он отрицательно замотал головой.

– Не пойду!

– А, слабо? – поддразнила его Анастасия.

– Вот и скажу! – разозлился Алексей. – Сейчас же скажу! Не имеет права!

Когда они расселись, он сразу поднял руку.

– Да, Алексей Николаевич? – спросила Клавдия Михайловна. – Что вам угодно?

– Клавдия Михайловна! – ему из-за его больной ноги разрешалось задавать учителям вопросы сидя. – У нас дополнительный урок? За что? Вы же нам ничего не задавали учить! В чем мы провинились?

– Это не урок, друг мой, – ответила Биттнер. – Просто я хотела с вами встретиться… в неофициальной обстановке. И кое-что рассказать интересное, чтобы вы поменьше скучали.

– А! Это другое дело! – повеселел Алексей. – Если не уроки, то спасибо.

– Недавно я перечитала одну удивительную вещь, – сказала учительница. – И подумала, что не очень хорошо будет с моей стороны, если я вас не познакомлю с нею. Хочу вам немного почитать вслух.

– Ну, вслух мы тоже читаем… – сказал Алексей. – Отец нам часто читает. И Жильяр. И Машка!

– Алексей Николаевич! – с укоризной покачала головой Биттнер. – Как можно обращаться к сестре в такой форме!

– А мы ее всегда так называем! Она привыкла! – поспешила брату на помощь Анастасия.

– Одно дело в вашем семейном узком кругу друг друга по-свойски называть, – не согласилась учительница, – другое дело при посторонних. Вы, Алексей Николаевич, не столько Марию Николаевну смутили, сколько меня. Я испытала некоторую неловкость.

– Что же тут такого? – удивился Алексей. – Вы же ничего не говорили про нее, это я ее так назвал!

– Да! Совершенно верно – вы назвали. И тем самым словно и мне предложили называть Марию Николаевну так же фамильярно. Отсюда и неловкость, поскольку вы, сами того не желая, открываете перед чужим человеком свою личную жизнь и ставите его в положение соглядатая. Рекомендую вам запомнить эту истину.

– Хорошо, я запомню, – небрежно пообещал Алексей – только бы отвязаться от училки и ее нравоучений.

– Уж соизвольте! – сказала Биттнер. – Такие мелочи в жизни на самом деле имеют очень большое значение – гораздо большее, нежели вам представляется. Итак, я хотела вас немножко отвлечь от повседневных ваших забот…

Она открыла книгу.



Клавдия Михайловна до конца дочитала поэму Некрасова «Русские женщины», и когда произнесла последние слова, в классной долго стояла тишина. Уже стемнело, и последние строчки учительница читала, поднеся книгу очень близко к глазам. Но в полутьме она хорошо видела, как сверкали глаза Алексея: мальчик смотрел на учительницу горящим взглядом, впитывая каждое слово, и она не торопилась включать свет, чтобы не растаяло волшебство поэтического слова.

– Боже мой! – с тихим восторгом проникновенно сказала Ольга. – Какой чудесный поэт! Какое счастье для нашей литературы, для нас, что в России есть такой поэт!

– А мы ничего не знали, – чуть смущенно проговорила Татьяна. – Как жаль.

– Но ведь теперь-то знаете! – возразила Клавдия Михайловна. – И я должна вам сказать, Татьяна Николаевна, если первая встреча с прекрасным приносит незабываемую первую радость, то вторая встреча – еще лучше, потому что это уже будет радость встречи со своим. Вы меня понимаете?

– О, да! – воскликнула Татьяна. – Спасибо.

– А что вы скажете, Алексей Николаевич? – поинтересовалась Биттнер.

Алексей задумался. Он старательно подыскивал слова, чтобы высказаться максимально четко – это стало входить у него в привычку.

– Я считаю, Клавдия Михайловна, – осторожно сказал он, – что у Некрасова – отзывчивая душа и мудрое сердце. Я также считаю, что очень плохо… – он поднял руку, увидев, что Анастасия что-то хочет сказать. – Не перебивай, Настёна! Ты не Керенский!

Сестры расхохотались.

– Ну, тихо, тихо, девки! – совсем по-взрослому прикрикнул Алексей. – Дайте ответить! Так вот, очень плохо то, что мы не знали Некрасова раньше. И не только мы. Но и наши папа и мама. Наши дедушка и бабушка. Наши близкие и дальние родственники – великие князья. Наши министры и генералы. Я уверен, что если бы круг тех людей, среди которых мы живем, то есть… – поправился он, – среди которых мы жили, знал бы не только Некрасова, но и запрещенного Толстого… чтобы знать хотя бы, за что на него церковь ополчилась… то наша жизнь была бы другой. Не знаю, была бы она легче. Но то, что она была бы хоть немного лучше и чище – в этом я абсолютно уверен! – отчеканил Алексей.

Клавдия Михайловна, внимательно выслушав его, спросила:

– Сколько вам лет, Алексей Николаевич?

– Четырнадцать.

– У вас будет нелегкая судьба, – в раздумье произнесла Клавдия Михайловна. – Гораздо более трудная, чем у многих ваших предков. Но она будет удивительной и интересной – в этом я тоже уверена! Но, при условии, – добавила она, – если вы сохраните честное отношение к жизни и к людям. У вас это есть. Это хорошее и редкое качество. Им вас наградил Господь Бог. Оно дается далеко не всем, потому что, кроме всего, это тяжкий крест, и не каждый способен его нести.

Алексей покачал головой. Его сегодня похвалили второй раз, чего и за полгода не бывало, однако, никакой радости или хотя бы удовлетворения он не ощутил.

– Я не знаю, какая у меня будет судьба, Клавдия Михайловна, – произнес он. – Я не знаю, что будет завтра с моими родителями, которых я очень люблю. С моими сестрами, которых я люблю не меньше. Наверное, ничего хорошего. Но что бы ни произошло, я всегда вас особо буду благодарить за тот подарок, который вы нам сейчас сделали. Что-то изменилось – вокруг и в нас. Вы чувствуете, девочки? – обратился он к сестрам. Они промолчали, только Ольга едва заметно кивнула. – Это удивительно[140], – тихо закончил он.

Когда Клавдия Михайловна собралась уходить, Ольга попросила у нее Некрасова на несколько вечеров.

– Мы очень любим вместе читать вслух, – объяснила она. – Особенно сейчас, по вечерам, когда нет родителей и очень грустно.

– С удовольствием, – сказала учительница. – Возьмите, я дарю вам эту книгу, Ольга Николаевна.

– Бесконечно вам благодарна! – обрадовалась Ольга. – Но как же вы?

– У меня есть почти точно такое же издание, – успокоила ее Биттнер. – Ну вот: у вас теперь появился еще один друг. Главное его достоинство в том, что он, в отличие от некоторых других, вам никогда не изменит и в трудную минуту не бросит.

– Вы даже не представляете, Клавдия Михайловна, – растроганно произнесла Ольга, – какую радость вы нам сегодня доставили. И какой важной для дальнейшей жизни была наша беседа! Алексей-то – Алексей!.. Я в последние дни его совершенно не узнаю! Мне кажется, он так поумнел.

– Да, – согласилась Биттнер. – Алексей Николаевич растет прямо на глазах – я тоже это заметила. Он именно сейчас умнеет больше душою и сердцем. Это важнее, чем умнеть рассудком. Вы меня понимаете?

– Я очень хорошо вас понимаю, – с чувством произнесла Ольга.



Однако вечер, так прекрасно начавшийся, неожиданно оказался испорчен и изгажен.

Только Биттнер ушла, как через несколько минут в коридоре послышался грохот сапог. Резко отворилась дверь, и в классную комнату вошли четверо. Один, выступавший впереди, – весь в коже: куртка, кепка, сапоги и даже брюки. На ремне справа болтался неизменный желтый ящик маузера – повсеместная мода на это пистолет докатилась к середине 1918 года и до Сибири. Понятно: чека. Сопровождали чекиста вооруженный матрос и двое солдат из отряда Кобылинского.

– Этта Романоф? – спросил он с каким-то странным акцентом. – И кто тут есть за старого… за старший?

Ольга с достоинством выпрямилась.

– Можете обращаться ко мне, гражданин – не имею чести знать вашего имени и отчества. Если вам нужны дети из семьи Романовых, то они перед вами. Вы пришли по адресу, – холодно ответила она. – Если нужны родители, вы опоздали: родители в отъезде. Но если вы к тому же не знаете, что прежде чем войти в комнату, надо постучать в дверь, представиться и испросить разрешения, то я вам об этом напоминаю. Кстати, добрый вам вечер!

Кожаный не отвечая прошел в комнату и сел за стол. Взял двумя пальцами за переплет книгу, раскрыл на весу, посмотрел на шелестящие страницы, бросил книжку на стол, снова открыл ее и прочитал:

– Нэ А Ньекразоф… Этта кто есть? Дворян? Русски дворян? – спросил он.

– А вы кто есть? – звонко спросил Алексей. – Крестьян? Немецки крестьян или крестоносец? – дерзко уточнил он.

– А ты замолчать должен! – неожиданно крикнул кожаный. – Ты что себе позволять?

– Нет! – смело выступила вперед Анастасия. – Это что вы себе позволять? Как вы посмели войти в охраняемый дом? Кто вас пустил? Охрана! – закричала она. – На помощь!

Ее крик произвел неожиданное воздействие на кожаного. Он поспешно встал и густо покраснел. А солдаты Кобылинского щелкнули затворами винтовок и направили их на кожаного.

Распахнулась дверь, стремительно вошел полковник Кобылинский.

– Я же вас предупреждал! – крикнул он уже с порога. – Я же вас просил, гражданин Родионов, без меня или моего сопровождающего по дому не ходить!

Но кожаный уже пришел в себя. Хорошо было видно, как он наливался злобой.

– Ты мне предупреждал? – прищурив глаза, презрительно спросил он у Кобылинского. – Я есть уполномоченный Тобольского и Уральского советов и коллегии вэчека! А ты мне предупреждать?! А если я тебе дам приказ? А ты не сделаешь? – он положил руку на маузер. – Что будет? Я скажу тебе, что будет: я буду тебя расстреливать! По закону революции.

– Пройдите в коридор, – приказал полковник своим солдатам, и когда закрылась дверь, продолжил.

– Гражданин Родионов, – сквозь зубы проговорил Кобылинский. – Посмотрите на себя в зеркало. На кого вы похожи? И уберите руку с вашей пушки, иначе, даю слово, вы покинете дом в карете скорой врачебной помощи. Ваши приказы и полномочия адресуйте кому-нибудь другому. Я подчиняюсь напрямую только Совнаркому, лично гражданину Ульянову-Ленину или его личному комиссару Яковлеву!

Родионов прищурил один глаз, другим оглядел безоружного Кобылинского.

– И геде твой комисса-а-ра? – спросил он. – И геде твой Совнарко-ома?

Внезапно, шагнув вплотную к Кобылинскому, он выхватил маузер и рукояткой пистолета ударил Кобылинского в лоб. Полковник пошатнулся, кровь хлынула со лба ручьем, заливая ему глаза.

– Ну-у? – спросил Родионов. – Ты увсе меня по-онял? Или не увсе?

Он снова занес руку с маузером, но тут истошно заревела Анастасия. Послышался топот сапог в коридоре, однако, прежде чем отворилась дверь, через всю комнату со свистом пролетел какой-то снаряд, врезался Родионову в висок, сшиб ему кожаную кепку и залил чем-то черным ему правую половину лица и правый глаз. Родионов покачнулся, выронил маузер, с грохотом упавший на пол, схватился обеими руками за лицо. Черная жидкость просочилась у него между пальцами. Он замер на месте: чернильница, пущенная рукой Алексея, слегка контузила Родионова. Пока тот приходил в себя и осознавал, что черная жидкость – вовсе не кровь его, в комнату вбежали солдаты охраны, среди которых были унтер Воскобойников и сопредседатели солдаткома Матвеев и Дзеньковский. Кобылинский наклонился, поднял с пола маузер Родионова, сунул ему в деревянную кобуру и застегнул ее. Тот все еще пребывал в столбняке, закрывая лицо руками.

Кобылинский приложил ко лбу носовой платок и приказал солдатам:

– Отставить тревогу! Все в порядке. Тут недоразумение… Проводите гостей к выходу! И без меня больше никого по дому не пускать.



Когда все ушли, Анастасия бросилась в Алексею, обняла его за шею и торжествующе закричала:

– Вот он, наш Давид! Одним ударом сшиб Голиафа! Одним ударом! Вот это был удар!

– Действительно, Давид, – бледными губами попыталась улыбнуться Татьяна.

И даже Ольга, порозовев от волнения так, что стал видел нежный персиковый пушок на ее круглых щеках, улыбнулась брату. Но тут же озабоченно произнесла:

– Надо полагать, инцидент так не кончится. Этот… уполномоченный придет еще раз.

– Пусть только сунется! – воскликнул Алексей. – У меня еще папина чернильница есть!

Сестры грохнули от хохота.

– А у меня, – давилась смехом Анастасия, – у меня мамина чернильница есть… И еще своя собственная!

– А у я Жилика возьму! – добавила Татьяна.

– Хорошо, – сказала Ольга, – будем считать, что новое оружие испытано. Но чем ответит враг?

– Но враг бежит, бежит, бежит! – запела Анастасия и сделала пируэт.

– Они вернутся, – боязливо передернула плечами Татьяна.

– У нас целый отряд охраны! – возразил Алексей. – Солдат ведь нам правительство дало – новое правительство, специально, чтобы от таких мерзавцев нас и охранять!

– Ты разве не видишь, как оно охраняет? – не согласилась Татьяна. – Этот гад ударил Кобылинского. И что? Где охрана? Если бы не твоя бомба, неизвестно, чем бы кончилось.

– А Яковлев говорил, что теперь мы под защитой большевиков, что сам Ленин нас охраняет! – вставила Анастасия.

Татьяна скептически усмехнулась:

– Где твой Ленин, а где мы!.. Это же разбойники. Пока твой Ленин проснется, они нас на кусочки изрубят!

– Он такой же мой, как и твой, – обиделась Анастасия. – Я же не сама придумала, что красный комиссар Яковлев сказал!..

– Комиссар, комиссар, – передразнила Татьяна. – Что с того, что он комиссар! Этот гунявый – тоже комиссар, жидовская морда!

– Он не жид, – заметила Ольга. – И незачем все на жидов сваливать. Это не умно и дурной тон.

– Скажешь тоже! – не согласилась Татьяна. – Всем известно, что от них все зло у нас сейчас!

Ольга укоризненно посмотрела на сестру.

– Скажи, Татка, а наш дядя, так называемый великий князь Кирилл Владимирович, – жид? Ну? Что молчишь? А ведь он первый изменил присяге! Помнишь, как мы все болели в Царском, в феврале. Он сначала пришел с матросами – вроде нас охранять. А потом бросил, ночью сбежал! А Керенский прислал охрану. Или дядя Джорджи, король английский, он – жид? Однако же отказал в приюте, можно сказать, вышвырнул нас улицу. А дядя Вилли, кайзер? Разве он не мог, когда заключил мир с большевиками, вытребовать хотя бы одну маму или тетю Эллу? Мог. А не потребовал. Так он, наверное, и есть самый настоящий жид! Знаю, Таточка, ты хочешь сказать, что мама ни за что бы не приняла помощь от дяди Вилли. Но это совсем другая тема. Но предложить-то он, по крайней мере, мог! Или вот – Милюков, профессор, из кадет, умный, наверное. Он маму первый оклеветал: в Думе публично назвал германской шпионкой! Ну, кто мог в такое поверить – мама и германская шпионка! Значит, и Милюков жид?

– Да-да! – поддержала старшую сестру Анастасия. – Вспомни, Таточка, кто отца Григория утопил? Кузен наш, Дмитрий. И другой, Иркин[141] муж, Феликс!

– Феликс? Это клевета! – заявила Татьяна. – Мама при мне читала вслух его письмо, где он поклялся, что не убивал отца Григорья! Я своими ушами слышала.

– Вот, Таточка, видишь! – вмешалась Ольга. – Мало того, что он убийца – он же потом сознался и всем хвастал! А сначала нагло врал. Тетя Элла еще потом просила маму не наказывать Феликса. Так что он не только убийца, он еще и клятвопреступник и трус. Что ему сделал отец Григорий?

– Да, – грустно подал голос Алексей, – плохо, что нет отца Григория…

И девочки замолчали, с жалостью глядя на брата. Был бы жив отец Григорий, брат так не мучился бы.

– Там еще третий был среди убийц, – проговорил Алексей. – Пуришкин… Пуришко…

– Пуришкевич! – выпалила Анастасия. – Вот!

– Ну, это уж точно еврей! – заявила Татьяна.

Ольга и Анастасия захохотали, улыбнулся и Алексей.

– Пуришкевич Владимир Митрофанович, – важно сообщил Алексей. – Помещик из Бессарабии, депутат Думы. Жидоед, каких еще поискать надо. А этот… ну, которого я «бомбой» взорвал… как он себя назвал?

– Родионов, – подсказала Анастасия.

– Да, Родионов… Фамилия русская, а сам непонятно кто.

– По-моему, он какой-то жмудин, – предположила Татьяна. – Говор у него какой-то… лифляндский.

– Похоже, – согласился Алексей. – Ну, это братия такая!..

– Какая? – заинтересовалась Анастасия.

– Зверствовать любят, палачи! – заявил Алексей. – Я знаю. Мне полковник Кобылинский рассказывал. Если на фронте немец попадал в лапы латышу, или эстляндцу, или лифляндцу, то старался сделать все, чтобы его, пленного, немедленно застрелили. Потому что жмудины – сразу развлекаться: уши живьем отрезали, потом нос…

– Алексей, прекрати сейчас же! – возмутилась Ольга. – Как ты можешь?

– А я что? – в недоумении спросил Алексей и пожал плечами. – Я ничего. Это они так делали, а не я.

Пришли полковник Кобылинский, доктор Деревенько и воспитатель Жильяр. Их сопровождали Матвеев и Дзеньковский. На лбу полковника светлел свежий пластырь. Доктор был очень недоволен и не скрывал этого, швейцарец Жильяр нервно крутил свои длинные усы дрожащими пальцами.

– Так что же произошло, Евгений Степанович? – спросила Ольга. – Кто был этот субъект? И как она попал сюда? Вы его арестовали?

– Это местный чекистский деятель Родионов, – мрачно пояснил Кобылинский. – Арестовать его нельзя. Должность его – комиссар.

– Сколько же у них комиссаров? – удивилась Ольга.

– Трудно сосчитать, Ольга Николаевна, – усмехнулся полковник. – Но не это важно. Если возникнет столкновение, неизбежна самая настоящая война с местными. Исход легко предвидеть. Поэтому, Ольга Николаевна, я решил, что инцидент нужно обозначить как досадное недоразумение, о чем вам и докладываю. Для общего блага. А вот вы, Алексей Николаевич, – обернулся он к мальчику, – примите мою сердечную благодарность! Теперь можно сказать, мы с вами поучаствовали в небольшом, но настоящем боевом столкновении. И если бы не ваша… – он усмехнулся, – праща…

– Бомба! – уточнил Алексей. – Бомба новейшей и самой секретной конструкции!

Все заулыбались, даже у Жильяра перестали дрожать руки, и он оставил в покое свои усы.

– Секретная бомба, – согласился Кобылинский. – Позвольте считать вас своим боевым товарищем.

Алексей гордо выпрямился.

– Все дело в том, господин полковник, что я воспринимаю ваши слова всерьез!

– А я и не шучу! – возразил Кобылинский.

– В таком случае я, как младший унтер-офицер российской армии, должен по уставу встать во фронт и сказать: «Рад стараться, ваше высокоблагородие!» Но Временное правительство, как мне говорил отец, устав строевой службы отменило. Так что я прошу вас подойти ко мне, чтоб я мог пожать вам руку.

Кобылинский подошел к нему, протягивая руку, и сказал:

– Поверьте, господин младший унтер-офицер! Я жму вашу руку с большим, как никогда, удовольствием и признательностью за вашу храбрость и находчивость, которые вы проявили в боевой схватке с коварным и опасным врагом!

– Рад стараться!

Все рассмеялись, хотя и немного нервно. Напряжение, от которого даже воздух уплотнился и тревожно завибрировал, постепенно таяло. Доктор Деревенько озабоченно осведомился:

– Кто-нибудь еще пострадал, кроме господина Кобылинского?

– Родионов пострадал! – крикнула Анастасия.

В разговор вмешался Дзеньковский.

– То не есть Родионов. Правильне призвище у него – Свикке. Он у себя в Лифляндии бывши царски гендарм.

– Жандарм? – переспросила Ольга.

– Свикке жандарм, – подтвердил Дзеньковский. – Он есть жмудин и вшиско злий. Баришням не надо боятися. Комитет жолнежовый только что решил, что Свикке пускать в дом не будем. Я правильно говорю, товарищ Матвеев?

Рядовой Матвеев удивленно воззрился на поляка:

– Это ты сейчас придумал?

– То есть плохое решение? – в свою очередь спросил Дзеньковский.

– Нет, товарищ, – согласился Матвеев. – Решение верное, и комитет его, конечно, утвердит. И обратился ко всем присутствующим: – Да, можно считать, что солдатский комитет такое решение принял.



Ночью, во втором часу полковник Кобылинский уже был в постели и читал. Это была повесть Николая Щедрина «Господа Головлевы». Книгу ему дал царь.

– Почитайте, Евгений Степанович, не пожалеете. Как верно схвачены типы – удивляешься!

Кобылинский читал повесть третий вечер и действительно удивлялся: что император в ней нашел? Скучно, примитивно. Щедрина полковник читал и раньше, и некоторые повести этого желчного, но необычайно проницательного писателя полковнику понравились, особенно «История города Глупова» и «Благонамеренные речи». Не то «Господа Головлевы». Только из привычки к дисциплине полковник решил книгу дочитать.

Неожиданно раздался сильный стук в дверь. Полковник захлопнул книгу.

– Войдите!

Дверь отворилась с такой силой, что заплясали огоньки двух свечей на столике у изголовья кровати.

Это был разводящий – унтер Воскобойников.

– Господин полковник! Ваше высокоблагородие! – доложил он, выпучив глаза. – Там, внизу – банда чекистов. С обыском.

Кобылинский решил, что не понял унтера.

– Какая еще банда? – переспросил он. – Грабители? Воры?

– Хуже, господин полковник! – с вытаращенными глазами повторил Воскобойников. – Я же говорю – чека! Обыск!

– Постой, Воскобойников, – полковник взялся за сапоги. – Что за чушь? Какой может быть обыск?

– У них ордер. С печатями – как положено.

– Сейчас. Без меня никого в дом не впускать!



Внизу, в вестибюле, стояли четверо. Кто они, легко было понять по их одежде: те черные кожаные курки и такие же кепки. Пятым был Родионов. Он посмотрел на лоб Кобылинского с большим интересом.

– Чем могу? – спросил Кобылинский.

Один из чекистов шагнул вперед.

– Мы принуждены, – сказал он, – произвести обыск в помещениях, которые в настоящий момент занимают ваши подконвойные Романовы.

– Ничего не понимаю! – заявил Кобылинский. – Вы не перепутали адрес?

– Что тут непонятного? – с раздражением бросил чекист. – Вот ордер. Читайте.

Кобылинский внимательно рассмотрел листок. Да, ордер. Официальный бланк, подписи, печать. Он повертел бумагу в руках.

– Но какой повод? Он здесь не указан. В чем обвиняют детей?

– Детей? – уже с откровенной неприязнью переспросил чекист. – Уж, по крайней мере, трое из них вполне взрослые для того, чтоб нести ответственность перед законом.

– Ответственность… Но за что? И не откажите – назовите закон, на который вы ссылаетесь! – не отступил Кобылинский. – Повторяю, ваш ордер не указывает повод для обыска. Я не жандарм и не полицейский, но повод, по закону, должен быть указан – это я знаю совершенно точно!

– По старому закону! – отпарировал чекист. – А что касается повода… Повод могу назвать: контрреволюционная деятельность, незаконное хранение оружия и крупных неучтенных денежных средств, предназначенных для организации контрреволюционного мятежа на Урале.

Пораженный Кобылинский поначалу не мог произнести ни слова. Потом медленно проговорил:

– Какой сумасшедший вам такое сказал? Это же сумасшедшая… чудовищная клевета! Или, как минимум, ошибка.

– В революционные времена бывают еще более невероятные вещи, – чуть отступил чекист. И уже мягче добавил: – Я готов прислушаться к вашим словам и вашему мнению и даже признать их справедливость, но только после того, как оно будут подтверждено результатами обыска.

– А если я не подчинюсь вам? В настоящий момент у меня только одно непосредственное начальство – совет народных комиссаров. Мои полномочия подтверждены Свердловым и Ульяновым-Лениным через комиссара Яковлева. Я могу подчиняться только их приказам или приказам лиц, которых они мне назначат, – сказал Кобылинский.

– Сопротивляться не советую, – спокойно проговорил чекист и обернулся к Родионову.

Тот торжествующе показал Кобылинскому свои длинные желтые зубы, подошел к входной двери, открыл ее. Кобылинский увидел грузовик, стоящий вплотную к входным ступенькам. В кузове сидели десятка два вооруженных солдат. Они весело переговариваясь на незнакомом языке.

– Та-ам еще двое так же на маши-и-на, – удовлетворенно сообщил Родионов.

Кобылинский растерянно пожал плечами.

– Что же… прошу следовать за мной.

Родионов дал команду на незнакомом языке, солдаты быстро спешились и быстро выстроились в шеренгу. По следующей команде четверо вошли в дом и окружили полковника. Остальные блокировали вестибюль, парадный подъезд и черный ход.

– До-ом тоже весь окруженный, – небрежно бросил Родионов.

Поднимаясь на второй этаж, Кобылинский спросил шепотом у главного чекиста:

– Кто эти? Австрийцы? Венгры?

– Латыши, – коротко ответил чекист.

Это были знаменитые латышские стрелки. Их дивизии были созданы в пятнадцатом году по инициативе военного министра Сухомлинова, который убедил царя в том, что национальные формирования всегда более стойки в бою, чем смешанные. На фронте латышские стрелковые дивизии особой храбростью и стойкостью себя не проявили, но прославились исключительной жестокостью. После 1917 года они в качестве преторианцев отрабатывали у большевиков независимость, полученную от советской власти по принуждению немцев. После чего, с помощью тех же немцев, построили ублюдочное государство. Задача новоявленной латвийской «республики» была одна: постоянно держать финский нож у горла России и, когда немцы давали команду, слегка пускать ей кровь. Любопытно, что латыши в своей «независимой» стране немедленно оказались гражданами второго сорта. Первым сортом до 1945 года оставались те же немцы – этнические, которых, с легкой руки главного расиста Германии уроженца Прибалтики Альфреда Розенберга (кстати, уроженца Прибалтики), стали называть Volksdeutsche (фольксдойче)[142].

Родионов вдруг резко остановился у комнаты, где жили Ольга и Татьяна вместе с фрейлиной Анастасией Васильевной Гендриковой, дернул ручку двери. Заперта. Он дернул несколько раз – напрасно.

– Преступний арестованный! – крикнул Родионов и принялся колотить кулаком в дверь.

– Боже мой! – послышался испуганный вскрик Гендриковой. – Что там такое? Кто это?

Вслед за ней – голос Ольги:

– Что происходит? Кто там?

– Преступный арестованный открыть! – крикнул Родионов.

– Зачем? Кто там? – переспросила Ольга.

Кобылинский отодвинул Родионова и сказал, как можно сдержаннее:

– Ольга Николаевна! Анастасия Васильевна! Это я, Кобылинский… Простите, но пришла чрезвычайная комиссия с обыском. Надо открыть. Они быстро посмотрят и уйдут. Не волнуйтесь. Не бойтесь ничего. Я буду здесь, с вами.

Ответом было молчание. Потом послышался недоверчивый голос Ольги:

– Евгений Степанович? Это действительно вы?

– Да, – тоном, преисполненным стыда, подтвердил Кобылинский. – Здесь работники местной чека. Они пришли к вам… то есть к нам с обыском. Я уверен – по недоразумению. Откройте, чтобы они убедились в своей ошибке.

– Ах, Господи Боже мой, – растерянно проговорила Ольга. – Сейчас, Евгений Степанович. Одну минуту…

Послышался скрежет ключа в замке. Ольга поворачивала ключ то в одну, то в другую сторону, но, очевидно, от волнения никак не могла отпереть.

Родионов кивнул своим, двое латышей подошли и несколькими мощными ударами винтовочных прикладов вышибли филенку вместе с замком. Дверь распахнулась – Ольга едва успела отскочить в сторону. В ту же секунду послышался пронзительный женский вопль. Это закричала фрейлина Гендрикова и упала, сбитая дверью.

– Боже милостивый! Что же это такое!.. – воскликнула Ольга, бросаясь к ней на помощь. Она, как и Гендрикова, была в одной лишь полотняной ночной сорочке.

Татьяна оставалась в постели, не в силах пошевелиться от страха. Только прижимала к горлу край суконного одеяла.

– Начинайся! Поше-о-л! – скомандовал Родионов.

Чекисты и солдаты вытаскивали и опрокидывали ящики письменного стола, выбрасывали из платяного шкафа женские платья и, наскоро ощупав их по швам, бросали на пол и потом топтались по ним. Швыряли на пол книги, альбомы с фотографиями. Полетели матрасы, подушки.

– А ты, – указал Родионов пальцем на Татьяну, – бистро-о с постели – ма-а-арш!

Татьяна соскользнула с кровати, плотнее закутавшись в одеяло. Родионов вырвал у нее одеяло и швырнул на пол.

– Проверка! – приказал он.

В комнате померк свет, словно в ней разразилась метель: латыши вспарывали штыками подушки.

– Е-есть! Преступни арестант! – раздался торжествующий крик Родионова.

Он вытащил из сумочки Гендриковой пачку денег перевязанных подвязкой для чулок, и поднял их высоко над головой:

– Все смотрят и видят! Теньги! Это теньги преступни Романов!

Гендрикова, около которой уже хлопотал доктор Деревенько, примчавшийся на крик в одном исподнем и тапочках, простонала:

– Это мои деньги, кромешник!

– Та-а! Та! – обрадовано крикнул Родионов. – Конечно, твои! Деньги для белых враго-о-в!

– Что за чушь вы несете, Родионов! – крикнул Кобылинский, надвигаясь на него. И остановился: латышские штыки уперлись ему в грудь. – Каких белых? Каких еще врагов?! Ты с ума сошел!

– Составлять здесь акт! – торжествующе заявил Родионов, отошел к столу и начал считать деньги, шепча и слюнявя пальцы.

Потом он в общей тишине, которая прерывалась только стонами несчастной Гендриковой, начал медленно составлять акт, медленно выписывая каждую букву. В акте указал сумму 12 тысяч рублей и приказал фрейлине его подписать.

– Была шестьдесят одна тысяча, – простонала Гендрикова.

– Там не пила шестьдесят одна-а! – отрезал Родионов. – Все видели, я счита-а-а-л! Все!

Возражений он не услышал, тем не менее исправил в акте 12 000 на 20 000 рублей. И добавил угрюмо:

– Теньги двадцать тысяч – не такое много, чтоб на нее делать мятеж. Вот если там пило двадцать одна тысяча или шестьдесят – тебя сразу надо в тюрьму и расстрелять! Мы будем следствие вести. А пока эти преступни деньги в полной обнаруженной сумме приказываю тебе оставить и строго сохранять. Не тратить. До конца расследования-я. И это есть в акте. Подписай! – снова сунул он бумагу фрейлине.

Гендрикова, все еще сидя на полу, молча поставила в акте закорючку, закапав ее слезами.

Родионов швырнул пачку денег рядом с ней на пол:

– Охранять! – рявкнул он.

Кобылинский готов был поклясться, что когда Родионов начал считать деньги, пачка была в три раза толще. Выходя вместе с ним в коридор, полковник, словно невзначай, слегка прикоснулся тыльной стороной ладони к правому карману родионовской куртки. Деньги были там.

Чекисты двинулись к комнате Алексея, которую он делил с Нагорным и с сыном доктора Деревенько Колей. Но остановились в нерешительности. По обеим сторонам двери стояли с винтовками наперевес и с примкнутыми штыками Матвеев и Дзеньковский. Дверь загораживали собой унтер Воскобойников и матрос Нагорный.

– В сторону! – приказал Родионов. – Пропускать!

– Отвали в сторону! – с тихой ненавистью ответил Нагорный.

Родионов остановился. Посмотрел на Кобылинского.

– То есть пунт? – спросил он. – Мятеж? Сопротивление против саконно-о-й советской власти?

Полковник молчал.

– Ну? – усмехнулся Родионов. – Ты не забыл, что дом окруженный есть? Надо пускать смотреть. Скажи ему – будет хуже.

Кобылинский тяжело вздохнул.

– Пропустите его, – хрипло проговорил он. И – Родионову: – Но если ты и здесь устроишь погром!..

Не отвечая, Родионов оттолкнул его и вошел.

Алексей полулежал в кровати. Рядом с ним сидела Анастасия.

– Так, – с ухмылкой заявил Родионов. – Так-так!

Он лисьим шагом приблизился к Алексею и уставился на него в упор. Мальчик слегка побледнел, но взгляд выдержал. Родионов отвел глаза в сторону и обрадовано шагнул к столу.

– Фот оно! – воскликнул он. – Фот оружие!

И схватил со стола детскую винтовку. Это была игрушка Алексея, точная копия трехлинейной винтовки Мосина, сделанная в масштабе один к пяти на тульском оружейном заводе специально для цесаревича. Алексей получил ее ко дню рождения и очень ею дорожил.

В ответ на радость Родионова мальчик только презрительно фыркнул.

– Не бойтесь, она не выстрелит! – снисходительно сказал мальчик. Это игрушка.

– Такой игрушка?! – угрожающе произнес Родионов и передернул затвор. В стволе и магазине было пусто. – Из такой игрушки можно много убивать революционеров. Где патрон?

– К ней нет патронов и никогда не было! – бросил Алексей. – Там и бойка нет!

– Это сейчас нет! – заявил Родионов. – А вчера п-и-и-ло! Оружие конфискован! Арестованному Романов сапрещаю выходить из дома!

И пошел к двери, держа винтовку подмышкой.


– Постой, Родионов! – остановил его Матвеев. – Ты совсем с катушек съехал? Верни парню игрушку!

Не удостоив Матвеева ответом, Родионов пошел к выходу. Переступив порог, обернулся и сказал:

– Опыск кончил! Он будет продолжать в любой день и час. Двери на ключ сапирать сапрещено-о!

– Лайдак гендармовый, пся крев! – выругался ему вслед Дзеньковский. И возмущенно спросил у Кобылинского: – Почему я не стрелял в него? Почему никто не стрелял в него? Почему полковник не дал команду?

Кобылинский только с горечью покачал головой.

– Ни в коем случае, – ответил полковник. – Именно этого он хочет больше всего. Устроить здесь бойню. И «случайно» перестрелять наших… подзащитных.

В следующие дни обитатели Дома свободы провели в подавленном состоянии, боясь даже обменяться друг с другом лишним словом. Смутное недовольство охватило солдат, которые больше всех возмущались бездействием Кобылинского, хотя он им объяснял, что главное сейчас – при любых обстоятельствах, даже самых отвратительных и унизительных – сохранить детей, дать им возможность благополучно покинуть Тобольск и последовать за родителями. Но всех убедить он так и не смог.

Ольга первой стала успокаиваться. Уединившись с полковником Кобылинским, она обсуждала с ним особенности положения и возможные выходы. После одной из таких бесед полковник отправился в Тобольский совдеп, где председателем стал эсер матрос Хохряков. Вернувшись, Кобылинский сказал Ольге:

– Хохряков велел немедленно паковаться и быть постоянно готовыми к отъезду в любой день и час. Дал мне слово ммм… революционера, что как только вскроется река, он немедленно посадит нас на пароход и отправит в Тюмень, а оттуда поездом в Екатеринбург. Река может вскрыться в любой момент. И еще заявил, что лично будет нас сопровождать во избежание…

– А этот мерзавец – прости меня Господь! – как? – спросила Ольга. – Будет и дальше бесчинствовать и грабить?

– Хохряков пообещал, что мы его больше не увидим.

– О, Господи! – Ольга с чувством перекрестилась. – Наверное, и среди них есть люди…

Но скоро оказалось, что слово главы местной власти стоит недорого. Родионов еще две ночи подряд терроризировал обитателей Дома свободы проверками и обысками, сопровождаемый шлейфом страха и ненависти. Явился он и в третий раз – заполночь. Но вместе с Хохряковым и по другому поводу.

Хохряков объявил, что река наконец-то вскрылась, идет лед, и уже завтра можно в путь. Пароход уже стоит у причала. Подтвердил, что, как и обещал, лично будет их сопровождать.

– Для полной гарантии безопасности и всеобщего спокойствия, – заявил он.

Но радость сильно померкла, когда он сообщил, что с ними едет Родионов.

Улучив момент, Кобылинский спросил Хохрякова:

– Без него, гада паскудного, нельзя? Зачем он нам? И вам?

– Увы! – признался Хохряков. – Ни вам, ни мне он не нужен. Но я не могу избавиться от аспида. У него два взвода латышей, а у нас с вами латышей нет.

В путь отправились только через сутки. Погрузились 20 мая в 11 часов, и в три часа дня пароход отчалил.



Удивительно, они плыли по Тоболу на том же самом винтовом пароходе «Русь», который их сюда доставил в августе прошлого года и на котором тогда они прожили больше недели, поскольку тогда губернаторский дом еще не был готов к приему новых жильцов. Теперь гоф-лектрисса Шнейдер и графиня Гендрикова в один голос заявили, что возвращение на том же пароходе – хорошая примета.

Лед сошел еще не весь, иногда крупные льдины при столкновении били в корпус старенького парохода так сильно, что он весь содрогался и, казалось, вот-вот пойдет ко дну. Однако он шел все-таки хорошо, смело раздвигая ржавым форштевнем скопившуюся кое-где шугу.

Родионов с первых же минут возобновил террор.

Он выстроил для начала великих княжон на палубе, демонстративно пересчитал их по головам и заявил, чтоб они не обольщались насчет своего будущего.

– Парахода эта, – сказал он, – кому парахода, а кому тюрьма. Вам парахода – не кататься, а тюрьма!

И, дав возможность девушкам усвоить его мысль, продолжил:

– Категорически сапрещаю сапирать двери! – говорил он, прохаживаясь вдоль строя из трех сестер. – Кто сапре-о-о-т, будет строго наказан.

Каюту Алексея он, наоборот, сразу запер на ключ.

– Пудет сидеть тут до Тюмени! – заявил Родионов. – Выходить сапрещено!

– Что ты делаешь, ирод царя небесного! – возмутился Нагорный.

– Попек! – ответил Родионов.

– Какой «пек»?!

– Бежать ему теперь не может! Понял?

– Бежать?! – Нагорный расхохотался. – Ты в своем уме, чухна злобная? Какой побег? Как можно бежать с парохода? Тут нормальный человек не убежит… Не видишь разве – больной мальчик, ходить не может… а ты его на ключ! Что – ему теперь даже в уборную не выйти?!

– Будешь много говорить, – доброжелательно предупредил Родионов, – расстреляю!

Матрос плюнул ему под ноги и отошел. Он долго еще бродил по палубе и бормотал, не в силах успокоиться: «Какое зверство! Больной ребенок! В уборную не выйти!..»

Родионов тогда смолчал на плевок Нагорного. Никак тогда не ответил Нагорному на «ирода, жандарма и чухну злобную». Но ответ все-таки последовал.



Через два дня пароход «Русь» пришвартовался к тюменскому дебаркадеру. Долго ждали поезд. Наконец подали отдельный состав – но сплошь из товарных вагонов для перевозки скота.

Неожиданно возмутился Хохряков. Он заявил местным властям, что не позволит везти больного мальчика, словно свинью или овцу. Несколько часов давил на местную власть, но своего добился – дали один классный вагон.



До Екатеринбурга добрались утром двадцать третьего мая. Шел тоскливый мелкий дождь. Поезд остановился почему-то за две версты от станции. Сюда были поданы пять извозчиков, с которыми прибыл Заславский. Он приказал пересесть в коляски только детям.

Алексея вынес на руках Нагорный. Анастасия и Ольга были налегке. Хуже всех пришлось Татьяне. В одной руке у нее был тяжелый саквояж, подмышкой она прижимала к себе подушку с драгоценностями. Другой рукой прижимала к себе спаниеля Джоя. На помощь к ней бросился Нагорный, но один из латышей ударом приклада остановил его.

– Сапрещено! – заявил Родионов. – Сапрещено носить чужие вещи.

Татьяне пришлось волочить саквояж по грязи и лужам. Саквояж бил ее по ногам, обдавая грязью юбку. Несколько раз она едва не упала, но удержалась и из последних сил дотащила багаж до пролетки.



В дом инженера Ипатьева на углу Вознесенского проспекта и переулка Родионов привез детей, Труппа, Харитонова и маленького Седнева – племянника царского повара.

Гоф-маршала Татищева, гоф-лектриссу Шнейдер, фрейлину Гендрикову Заславский отвез прямо в тюрьму, где уже сидел князь Долгоруков. Через несколько дней родионовские латыши доставили сюда же Нагорного, Чемодурова и Ивана Седнева. Еще через несколько дней – камердинера Волкова.



Вскоре Татищев, Нагорный, Долгоруков, Седнев, Шнейдер и Гендрикова были расстреляны. Никакого обвинения им не было предъявлено. Так Родионов отомстил Нагорному. Спастись удалось только Чемодурову и Волкову. Волков сорок дней скитался по лесу, пока осмелился выйти к людям.



Прибывших детей встретил у входа в дом Ипатьева невысокий мужичонка со злобной рожей.

– О! – удовлетворенно сказал он. – К нам изволили прибыть ублюдки Николая Кровавого. Какое счастье – Романовы здесь! Романчики. Кровавые Романчики!.. А ну заходь! Да по одному!

Ольга узнала его. Это был Авдеев, пьяница и, как назвал его отец, поганец. Какие-то козни он пытался творить им в Тобольске, да комиссар Яковлев все время держал его на расстоянии. А теперь он здесь. Не приведи Господь, начальником над ними!



24. В ДОМЕ ИПАТЬЕВА. ВМЕСТЕ



ПРОСНУВШИСЬ, Анастасия, долго не могла понять, где она находится, и решила, что все еще спит.

– Ну-ка, барынька – бывшее высочество, – приказала она себе, – просыпайся. Пора! Этак всю жизнь проспишь!

Но вокруг все оставалось по-прежнему. Она лежала на полу, на травяном тюфяке, смятом и сбитом, отчего казалось, что он набит не сеном, а болотными кочками. Прямо над головой у нее слегка шевелились огромные зеленые листья фикуса, полностью скрывая потолок.

– Я сплю под пальмой, – сказала она себе. – Но как я сюда попала? Это ведь не Африка все же?

Она привстала, огляделась и увидела, что здесь же, в небольшой комнате, на полу и на таких же кочках спят Ольга и Татьяна. Нет, Ольга уже не спала. Веки у нее слегка подрагивали, значит, – и это Анастасия хорошо знала – сестра просто лежит с закрытыми глазами, мечтает или беззвучно молится.

Неожиданно в комнату ворвался солнечный луч – такой яркий и сильный, что вся комната позолотилась, словно в сказке. Засверкали блики на стеклах, на мебели, на бронзированных мебельных завитушках, заплясали пылинки в солнечных ярко-оранжевых потоках, и сердечко Анастасии охватила такая нестерпимая радость, такое пронзительное ощущение счастья, что у нее легкий морозец пробежал по спине, и она едва не заплакала.

Она уже и не спрашивала себя, куда они попали. Все и так было ясно. Они попали в рай. Если не в рай, то, во всяком случае, недалеко от него – в счастливую страну, где нет проклятого мучителя Родионова с его латышами и ночными ужасами, но есть отец и мать, сестры и брат, любимая добрая Нюта и доктор Боткин, от одного присутствия которого становится спокойнее и увереннее, и чувствуешь себя, как за неприступной крепостной стеной.

Анастасия прыгнула на матрас к Ольге, та сразу и легко открыла глаза и приложила палец к губам, указав на спящую Татьяну.

– Я все вижу! – неожиданно сказала Татьяна, не открывая глаз. – Можете не секретничать.

Она утверждала, что умеет видеть сквозь веки, с закрытыми глазами, не хуже, чем с открытыми. На всякий случай Анастасия показала ей язык, но увидела ли его Татьяна сквозь закрытые веки или нет, осталось не известным, потому что сестра тотчас открыла глаза.

– Bone matine[143]! – промурлыкала она и внимательно посмотрела на младшую сестру. – Aх, какая мерзость у тебя изо рта свисает! Где ты нашла эту красную тряпку? На какой помойке? Выбрось ее сейчас же!

Анастасия поспешно спрятала язык и отвернулась. Татьяна села на матрасе, подняла руки в кулачках, сладко вытянулась, зевнула и сказала:

– Ой, девки! Ой, бабоньки! Хорошо-то как! Солнышко! Радость!

В Тобольске ее комната была окнами на север, и солнца там никогда не было, даже отраженного.

– Как мы сюда попали? Что было раньше? Ничего не помню! – заявила Татьяна, усевшись на матрасе поудобнее. – Помню только, что гад Родионов-Жмудин куда-то провалился в преисподнюю и больше не появлялся. А где наши?

– За каменной преградой! – ответила Ольга, указав на плотные портьеры пурпурного тяжелого бархата. – Папа, мама, Лешик и Машка. Хорошая у них комната – четыре окна, хоть и угловая. Даже камин есть. Только фальшивый. Вместо огня – лоскутья красные и вентилятор.

Совсем близко послышался грохот, потом густое эхо потревоженных струн, словно кто-то с силой захлопнул крышку рояля.

– Инструмент? – удивилась Татьяна.

– Инструмент, – подтвердила Ольга.

– Откуда ты знаешь? – удивилась Анастасия.

– Спать меньше надо, будешь знать еще больше меня, – назидательно ответила Ольга.

– Не хочу знать больше! – заныла Анастасия. – Хочу больше спать!

– Спать больше нельзя. Пора вставать – режим нарушать запрещено! – послышался незнакомый мужской голос, и одновременно открылась входная дверь.

На пороге стоял давешний мужичонко, встретивший их вчера и обозвавший «кровавыми романчиками». При ближайшем рассмотрении оказалось, что ростом он был только чуть выше Анастасии. Одет в солдатскую гимнастерку с офицерской портупеей, в штатские штучные брюки, заправленные в офицерские хромовые сапоги – грязные, с прилипшими комьями желтой глины. На боку – револьвер в кобуре без крышки.

– Я комендант дома особого назначения Авдеев, – сказал он. – Александр Дмитриевич. Ко мне обращаться только «гражданин комендант»!

– «Дом особого назначения»? – еще чуть сонным баском переспросила Анастасия. – До этого мы жили в «Доме свободы». И знаем, что это такое. И вас помним. Мы вас видели в Тобольске.

– Да, – подтвердила Татьяна. – Там охрана, прежде чем войти, стучала в дверь. Хотя требовала, чтобы дверь не запиралась. А здесь какая разница?

– Разница будет, – пообещал Авдеев. – Дом особого назначения отличается от любого другого дома условиями, максимально приближенными к тюремным, какие теперь будут к вам применены. Поблажек и снисхождения не будет. Режим соблюдать беспрекословно! Вот вы, барышня, – обратился он к Татьяне, – хотите, чтобы в дверь охранники стучали, прежде чем войти. Не могу исполнить ваше наглое требование, потому что дверь в этой комнате сейчас снимут.

– Как снимут? – не поняла Татьяна.

– Как? – переспросил комендант. – Совсем.

– А как же без двери?

– Вот так! Под круглосуточным контролем.

– Но так же нельзя, – мягко запротестовала Ольга. – Ведь у вас здесь служат одни мужчины.

– А вам что – нужны женщины? Вам мужчины и нужны, – мерзко усмехнулся он одной половиной лица. – Вон какие бабенки вымахали! Наверное, еще мужика и не пробовали? Или Распутин с вас пробу уже снял?

Девушки умолкли, словно пришибленные. Татьяна отвернулась, кусая губы, Анастасия смотрела в потолок. Ольга оставалась совершенно невозмутимой – она, как и отец, никогда не теряла самообладания.

– Какую гадость вам еще желательно сказать? – с предельной вежливостью осведомилась она.

Мерзкая усмешка Авдеева переползла на вторую половину его лица.

– Так значит, пробовали? – настойчиво продолжал он допытываться. – И вам всем хватало Гришки? У него… слышь ты, пышка, – обратился он к Анастасии, – не отворачивайся, я к тебе обращаюсь!..

Анастасия не шевельнулась. Она рассматривала потолок с еще большим интересом.

– Правда, что у него орган такой был, что хватало не только на вашу мамашку, а и на всех вас? Ну? Чего молчишь? Признавайся!

Сестры продолжали хранить равнодушное молчание. Они исключили коменданта Авдеева из числа существующих в этом мире субъектов. «Не смотри!» – такой спасительный прием когда-то предложила Ольга. «Помните, как у Гоголя? – сказала она как-то. – Появляется Вий. Требует: «Поднимите мне веки!» И бедный Хома Брут спасается тем, что приказывает себе: «Не смотри на него!»

Сейчас только Татьяна перекрестилась и сказала вверх:

– Господи! Прости ему – не ведает бо что рече!

Анастасия оставила потолок, глянула на Авдеева взглядом, полным презрения и сказала:

– Какая низость! Как вам не стыдно!

Тогда и Ольга спросила Авдеева, по-прежнему ни на капельку не теряя хладнокровия:

– Вы разве не догадываетесь, что произносить такие гадости не достойно нормального человека. А ведь вы, наверное, большевик. У вас и Ленин такой? Я не удивлюсь, если…

Но Авдеев топнул грязным сапогом, с носка которого свалился глиняный комок.

– Арестованная! Прекратить разговорчики! Слушай порядок дня. В шесть подъем. Завтрак в девять. Обед в три – принесут из столовой исполкома. Отбой в десять. Прогулка на территории тюремного сада в одиннадцать часов – на пятнадцать минут.

– Пятнадцать минут?! – воскликнули пораженные девушки.

– Может, и меньше, – ответил Авдеев. – Смотря по поведению заключенных. Днем в кроватях находиться запрещено!

– Так дайте нам кровати, чтобы мы не делали то, что запрещено! – потребовала Анастасия.

– Будут! – пообещал Авдеев. – А может, не будут. Не нужны они вам. Да и чай не баре, а арестанты. И на полу поспите, как простой народ бездомный спит. Попробуйте, как это бывает.

– А вы тоже на полу спите? – наивно поинтересовалась неугомонная Анастасия.

Авдеев смутно посмотрел на нее, чувствуя подвох.

– Тебе-то зачем знать? – осторожно спросил он.

– Ну, скажите!.. Ну скажите!.. – по-детски заканючила Анастасия.

– Мне-то зачем на полу? Я не на полу.

– О-о-о! – с благоговейным уважением проговорила Анастасия. – Так вы – не простой народ. Вы, верно, из бояр будете!

– Разговорчики! – прикрикнул Авдеев. – Отвечать только на мои вопросы!

– Ну, так вы же сейчас не задаете вопросов! – возразила Анастасия. – И потом, что делать, если у нас будет чрезвычайно важный государственный вопрос? Очень важный! – она умоляюще сложила ладошки. – Жизненной необходимости номер один? Можно задать сейчас?

Авдеев подумал.

– Жизненной необходимости? – переспросил он. – Ну, валяй, только быстро!

– Где у вас?.. – она повторила шепотом: – Где у вас место для уединенных размышлений?

– Какие еще, к чертям собачьим, размышления? – рявкнул Авдеев. – Я же тебе русским языком сказал – режим! Нарушать нельзя! Прогулка с одиннадцати – на пятнадцать минут. Нарушения – под страхом экзекуции, – и он с удовольствием повторил: – Экзекуции! Размышляй покудова здесь!

– Она спрашивает, где уборная, – спокойно пояснила Ольга.

Авдеев вспыхнул, но сдержался.

– Там! – указал он на дверь в коридоре. – Ходить туда через комнату охраны. В гальюн – только под конвоем.

– Вы думаете, – наивно спросила Анастасия, – мы сами не справимся?

Авдеев было хохотнул, но тут же рассердился. Однако ничего не сказал и пошел к входу. На пороге обернулся и повторил:

– Режим заключения! Порядок! Расписание! За нарушения буду наказывать.

– Вот он, рай, – вздохнула Анастасия, когда Авдеев исчез.

– Ничего, душа моя, – сказала Ольга. – Привыкнем. Уже через два-три дня привыкнем. Господь даст силы. Он сначала испытывает нас, но потом дает силы. Сколько раз мы уже в этом убеждались!

Она подошла к сидящей на своем матрасе Анастасии, обняла ее за голову, прижала к себе и поцеловала в макушку.

– Ты это уже раньше говорила, – с обидой произнесла Анастасия.

– Я это буду говорить всегда, потому что это правда, – ответила Ольга. – Потому что Господь вечен и милость Его вечна – точно так же, как вечны Его законы: испытание влечет за собой воздаяние, за преступлением всегда следует наказание, а преодоление есть совершенствование души.

– Ох, Олька, мне бы такую сильную веру! – печально произнесла Анастасия. – Я бы горы свернула.

– Вера прорастает и крепнет в душе каждого человека настолько, насколько он этого сам желает, – проговорила Ольга. – Все зависит от тебя. И вера, действительно, горы движет.

– А если я очень хочу, а у меня не получается? – жалобно спросила Анастасия.

– Значит, мало хочешь, плохо хочешь, слабо хочешь… Слабо взыскуешь веры. Как ты хочешь, так и будет.

Татьяна молча накинула поверх ночной сорочки свой простенький светло-фисташковый фланелевый халат до пят, сунула ноги в шлепанцы, с которыми не расставалась еще с Царского Села, открыла несессер, взяла оттуда зубную щетку, мятный эликсир и крошечный кусочек французского мыла, который не давала никому из сестер. Мария и Анастасия постоянно покушались на него, но она ни разу не забыла его в ванной. Глянула на себя в карманное зеркальце, поправила волосы и пошла в туалет – в указанную Авдеевым дверь.

Она отворила ее и застыла в замешательстве. На нее пахнуло тяжелым застарелым и новым махорочным табаком, который сизыми клочьями плавал в комнате. К нему примешивалась вонь грязных портянок и давно не стиранного белья. Запахами отходов человеческой жизни Татьяну смутить было невозможно – она вместе с сестрами и матерью закончила курсы сестер милосердия и прошла нормальную практику: не только бывала в перевязочных, но и сама перевязывала солдатам раны, иногда по нескольку десятков в день. Научилась совершенно равнодушно, как обычное дело, выносить горшки и судна с испражнениями, утешала, как могла, тяжелораненых и умирающих солдат и офицеров. Приходилось ей бывать и в операционной – мать и Ольга были операционными сестрами. Они работали с хирургами четко, невозмутимо, профессионально даже тогда, когда не хватало наркоза и не все из персонала выдерживали вопли и мат несчастных пациентов, у которых отпиливали конечности и из мозгов выковыривали пули и осколки.

Поэтому ее в караульной ничуть не тронул вид солдата, который в одном исподнем лежал на железной койке и что-то яростно чесал у себя впереди под кальсонами – она знала что. Но ее остановили и привели в замешательство взгляды этого и других охранников – полупьяные, сальные и похотливые. Она явственно ощутила, как они нагло и грубо раздевают ее – срывают халат, задирают вверх сорочку. «Словно проститутку у Московского вокзала на Знаменской площади», – подумала она. Татьяна никогда не видела живых проституток, но она знала, что самые дешевые в Петрограде шлюхи собираются у Московского вокзала и каждую можно купить за шкалик водки[144].

– О! О! О!.. – послышалось в караульной на разные голоса.

– Смотри, робя, кто у нас!..

– Ах ты, едрена-матрена! Да никак царска дочка к нам! Гришку Распутина, поди ж ты, ищет!

– Гы-гы-гы! А я чем хуже! У меня ишшо познатнее, чем у Гришки!..

Тот, в кальсонах, который чесался, вскочил с койки и приблизился к ней странной походкой – ноги вывертом и подкидывая зад при каждом шаге.

– Голуба! – проговорил, вернее, чуть ли не пропел он. – Голуба! Как я тебя ждал! Веришь? – и обернулся к остальным. Те одобрительно заржали. – Чего молчишь, голуба? От щастя, что меня узрела? А ты ишо не всего меня узрела! – и снова обернулся к своим и – снова дружное ржанье. – Ты хошь, чтоб я тебе помог! Да! Ты этого хошь, голуба? – он приблизился еще на два шага.

– Да она не тронута ишо! Пломбу у ней сорвать надоть! – крикнул один из охранников – по виду рабочий, в цивильной одежде, коротышка в веснушках, с бельмом в левом глазу и с черными, почти съеденными кариесом зубами. – Вот что ей надоть! – он засунул руку в правый карман своих штанов, но, правда, ничего оттуда не вытащил.

– Это чё! – сказал, ухмыляясь, тот, что в кальсонах. – Хошь такой, как у Файки? У меня лучше!

И снова ржание. Татьяна слегка покраснела, но спросила невозмутимо ледяным тоном:

– Мне надо выйти. Где это?

– А куда тебе нужно-то? – поинтересовались кальсоны.

– Мне нужно в туалет, – холодно сообщила Татьяна.

– Слышали? – спросили кальсоны. – Твалет ей нужон! Ей нужно! Нужник, знать. А шо ты там хошь делать, голуба?

– Мне необходимо привести себя в порядок.

– Дак приведи в порядок тут! Мы поможем.

Теперь раздался даже не хохот, а довольный рев.

Татьяна ждала, пока они затихнут.

– Вы не поняли? – чуть повысила она голос. – Вы способны понять? Мне нужно в уборную. Пропустите меня, уйдите с дороги, сейчас же!

– О! – сказал кальсонник и назидательно поднял вверх палец. – О! Вы слышите? Оне на нас уже кричать! Оне решили, что тут у нас боятся кровавого самодержавия. Оне хотять нас, рабоче-крестьянскую и солдатскую охрану, которая тут жизнь свою изводит, чтобы их никто не тронул пальцем!.. Дак оне! нас! хотять! с дерьмом смешать! И раздавить! Морально! – заорал он.

– Правильно, Петруха! – восторженно завопили остальные. – Засади ей, чтобы знала, каким бывает рабоче-крестьянский и солдатский!..

Он шагнул к ней почти вплотную.

– Только подойди ближе, гад, – с ледяным спокойствием произнесла Татьяна. – Только тронь меня. Глаза вырву, – пообещала она.

Именно ее поразительное хладнокровие и уверенность, с какой она пообещала ему вырвать глаза, немедленно остановили Петруху. Он испытывающе смотрел на нее. Замолчали и остальные. Татьяна оставалась спокойной, словно ледяная статуя.

– Ну-ну, голуба! – примирительно сказал Петруха. – Ты же видишь, мы шутим, Просто шутим и больше ничего. И ты шутить умеешь… мы тоже видим. Так тебе, значиться, в сортир надо? Файка! Сафонов! – крикнул он коротышке. – Отведи барышню в сортир!

– Я сама дойду, – возразила Татьяна.

– Нет! – заявил Петруха. – У нас так не положено. Сиди, Файка. Я сам ее отведу и приведу. Знаю я вас, шельмецов… Никому девку доверить нельзя.

Он взял винтовку, закинул ремень за плечо, сунул босые ноги в сапоги, открыл дверь и дурашливо согнулся в поклоне.

– Просю, ваше благородие! Извольте пройтиться в сортир!

Она прошла мимо него и через несколько шагов удивленно остановилась в коридоре. Двери в ватер не было. Она была снята с петель, и легкий сквозняк гонял на полу в уборной шарики мусорной пыли и мелкие бумажки.

– Просю! – еще раз изогнулся Петруха.

– Что это? – поразилась Татьяна.

– Уборная, – объяснил Петруха. – Ну, гальюн, сортир… как там еще? Непонятно, что ль?

– Но тут нет дверей!

– Вижу! Нету дверей! – согласился Петруха. – А ты что, чем-то особенным будешь там заниматься? Чем? Зачем тебе двери еще?

Она молчала.

– Иди-иди! Я тебя постерегу.

– Меня не надо стеречь! Зачем дверь сняли? – разгораясь от негодования, спросила Татьяна.

– Чтоб ты сбежать не могла! – ответил он. – Товарищ Родионов из чеки приказал снять. Вопросы? Нет вопросов!

Она опешила.

– Господи, Твоя воля! – перекрестилась Татьяна. – Спаси и сохрани!.. И здесь Родионов! Добрался, проклятый мерзавец.

Она удивилась, что ей понадобилось совсем немного душевных усилий, чтобы преодолеть стыд из-за присутствия в двух шагах постороннего человека – она даже слышала его дыхание. «Бог дает силы», – вспомнила она слова Ольги.

– Ну, чаво там? – послышался хамски-игривый голос часового Петрухи. – Как у тебя? Помощь нужна? Я могу… – тут он осекся.

В коридоре послышались тяжелые шаги, потом удивленный мужской голос.

– Зотов! Ты что здесь? Да еще в таком виде?

– Охраняю, товарищ Медведев.

– Кого? От чего?

– Да вот царская дочка по малой и большой нужде попросилась. Ее и охраняю.

– Зачем ее охранять? Совсем сдурел? А дверь где?

– Дак чекист Родионов приказал снять. Вот и сняли.

Татьяне показалось, что Медведев явно рассердился.

– Здесь командую я, а не Родионов, недоумок чертов! – услышала она. – Пошел вон отсюда! И чтоб никто не смел водить девиц до ветру под ружьем! Иди! Хотя нет, стой. Ступай к плотникам, скажи: я приказал, чтоб дверь на место повесили. Да штаны надень, аника-воин, – ты же на службе! Еще раз увижу без штанов – уволю!

И шаги Медведева и Чайковского удалились.

Дверь была повешена на место только вечером. Потом в туалет девушки ходили без конвоя. Но все равно надо было походить через охрану и выслушивать скабрезности, иногда и откровенные мерзости. Стены в уборной охранники покрыли похабными рисунками. В них варьировался один и тот же сюжет: огромный женский зад с надписью «царица Сашка» и фаллос, на котором было крупно написано «Гришка».

А Петруха Зотов стал встречаться Татьяне почти каждый день. Он почему-то оказывался у нее на пути постоянно. Скоро стало известно, что он выходит на внеочередные дежурства, отдавая свои выходные другим.

В то, первое, утро на завтрак Романовым был дан только каравай черного хлеба, уже зачерствевшего. Чемодуров и Седнев раздули самовар, им удалось из багажа извлечь две пачки чая, пять тарелок, шесть ложек и четыре стакана.

Николай оглядел стол и заметил Седневу:

– Иван Дмитриевич! Я посчитал, нас здесь четырнадцать человек. Все за столом умещаемся хорошо. Почему, кроме нас, здесь больше нет никого? Где же остальные?

– На своих местах, Ваше Величество, по комнатам. Вы хотите узнать, кто чем занимается? – спросил он.

– Нет, – ответил Николай. – Я хочу знать, почему за столом только мы.

– Но… – сказал Седнев. – Прислуга, все ж таки…

– У нас сейчас одна судьба и одно и тоже положение, – заявил Николай. – Полагаю, что за столом мы должны быть вместе – и бывшие… то есть наша семья… и все остальные.

Седнев переглянулся с Чемодуровым и Труппом. Те удивленно пожали плечами. Чемодуров сказал:

– Это будет не совсем удобно и по другой причине, Ваше Величество.

– Отчего же? – поднял голову Николай. – Неужели вы Терентий Иванович, полагаете, что мы будем стеснять наших спутников и товарищей – да, наших товарищей! – повторил он со значением, – которые остались нам верны и пошли вместе с нами… если не на Голгофу… это было бы чересчур сказано, но на безусловные трудности и испытания?

– Нет-нет, Ваше Величество, – поспешил успокоить его Чемодуров. – Наоборот, нам кажется, что люди будут стеснять вас.

– Не надо польше так говорить и думать! – вмешалась Александра. – Здесь уже нет «цари и слюги». Здесь нет «люди и барин». Здесь есть сейчас только одна семья, и когда её нет всей полной за столём, у меня грустно и недовольно на сердце.

– Да! – подал голос Алексей. – И я хотел бы, чтоб Клементий Григорьевич[145]был здесь! И Лика[146]!

Чемодуров слегка поклонился ему и пояснил:

– Сейчас все не могут быть здесь, Ваше Высочество, по причине того, что у нас нет достаточно посуды.

– А где же наша посуда? – удивился Николай. – Иван Михайлович? Разве дети не привезли из Тобольска?

– Привезли, – ответил Харитонов. – Она здесь, на складе – в сарае во дворе. Там и все остальные вещи. Но нас к ним не допустили, – возмущенно сказал он.

– Ничего не понимаю! – огляделся вокруг Николай. – Ну что же это творится?.. К своим же вещам… Причину они хоть назвали?

– Так точно, Ваше Величество, назвали. Авдеев сказал: «Багаж должен пройти досмотр».

– «Досмотр»? Я не ослышался? – спросил Николай.

– Вы не ослышались, Ваше Величество.

– Что же здесь? Таможня?

Харитонов только вздохнул.

– Если не таможня, то сумасшедший дом – уж точно! – подытожил Николай.

– Гораздо хуже, Ваше Величество, – заметил Чемодуров. – Воруют-с. Мы с Иваном Дмитриевичем уже два раза заявляли Авдееву протест. И начальнику караула Медведеву.

Николай только тяжело вздохнул, а Александра сказала:

– Дорогой мой Терентий Иванович! Господь с ними, с грабителями. Пусть утешаются, если так могут. Нам в сей момент ничего не надо, кроме того, что при нас. – Она много значительно посмотрела на дочерей, напоминая, что имеет в виду не одежду или посуду, а драгоценности, часть которых уже удалось зашить в нижнее белье, в платья, юбки, в пуговицы, в шляпки, в складки ночных сорочек и в лифы.

Николай сказал:

– Испытания наши продолжатся. Это видно. Будет хуже, чем до сих пор. Когда это кончится? Наверное, сказать не может никто. Поэтому, дорогие мои, еще раз напоминаю: терпение и смирение – все, сколько есть у каждого и даже больше. Мы на нашем пути становимся ближе к Господу, и в этом есть большая отрада, радость и награда за муки физические и, что еще труднее переносить, муки душевные. А теперь, – он встал, перекрестился и произнес своим звучным бархатным баритоном:



Отче наш, иже еси на небесех,

Да святится имя Твое,

Да приидет царствие Твое.

Да будет воля твоя…





«Да, – сказал он себе, когда он закончил молитву и все приступили к чаю. – Из меня мог бы получиться священнослужитель».



И все-таки даже чаю на всех не хватило. Едва за столом расположилась «вторая смена» – люди, как неожиданно появился рыжий вертлявый охранник матрос Мишкевич. Их здесь было два брата, и они, как говорили сами, «держали мазу» в качестве самых лихих хулиганов. Ни слова не говоря, Мишкевич подошел к столу, взял за ручки самовар, в котором оставалось кипятку больше половины, и, с усилием подняв его, крикнул:

– Файка! Файка Сазонов! Быстро ко мне!

Появился сквернослов и похабник Файка. Этот старался подражать братьям Мишкевичам, но пока у него получалась только мерзкая приблатненная манера разговаривать.

– Ню-ю-ю, – протянул он. – И шё?

– Шё! Шё! – передразнил его Мишкевич. – Чайник бери, хлеб. Пожрали уже эксплуататоры, хватит! Теперь наша очередь.

Файка живо схватил заварной чайник. Из носика выплеснулась горячая коричневая струйка и пролилась прямо на локоть Демидовой. Она вскрикнула от неожиданности. Шепотом, но от души, выругалась, подтянула вверх рукав, посмотрела на локоть – ожога не было. Ни слова не говоря, Анна Стефановна поднялась во весь свой гренадерский рост, мощной хваткой взяла Файку за воротник и поволокла его, словно котенка, вон.

– Шё? Шё такое? – орал обалдевший Файка, пытаясь упереться в пол сапогами и затормозить. Куски хлеба, которые он прижимал к себе левой рукой и заварной чайник – правой, он, однако, держал крепко. Из носика снова полилась струйка и прочертила мокрую линию до дверей.

Демидова швырнула Файку через порог, и тот прогрохотал сапогами, не в силах сопротивляться энергии ускорения, которую ему задала мощная рука Демидовой.

– Не попадайся мне на глаза, босяк! – грозно крикнула она вслед. – Башку насовсем оторву!

Шум долетел сквозь стены до угловой комнаты, где дети собрались вместе с родителями.

– Was ist los[147]? – спросила Александра.

Она сидела в кресле-качалке и вязала крючком кружевной воротничок для Анастасии. На носу у нее были огромные очки в черепаховой оправе – их прописал ей местный врач, а Демидова, у которой в первые дни почему-то был свободный выход в город, выкупила очки за свои, потому что у Романовых денег уже не было. Они все ждали ротмистра Седова с деньгами от Вырубовой, но так пока и не дождались.

На разведку в столовую сбегала Анастасия. Когда она вернулась и рассказала, что произошло, Александра недовольно проговорила, обращаясь к Николаю, но адресуя свои слова всем:

– Смирение… «Какой тут смирение, если терпение исчезает?» – так скажет каждый… Also[148], пудем воспитывать терпение.

Скоро узники ипатьевского дома поняли, что поводов для воспитания в себе терпения у них будет достаточно.



В четвертом часу дня с полуторачасовым опозданием охрана привезла обед. На стол в столовой поставили белый эмалированный тазик, вывалили в него из судка суп – в мутной теплой жидкости липкая вермишель, мятая картошка, пять-шесть морковок целиком, несколько головок вареного лука и клочки солонины, вываренной до такой степени, что они напоминали тряпичные лоскуты.

– И мы как должны есть без тарелок? – шепотом возмутилась Александра. – Как зверь? Как the dogs – собаки?

– Нет, – усмехнулся Николай. – Как солдаты в походе.

– У зольдата есть котелок, – возразила Александра.

– Не всегда, – не согласился Николай.

Он взял свою деревянную ложку, которую ему сегодня раздобыл Седнев, зачерпнул из тазика и, подставив под ложку кусок хлеба, отправил суп в рот.

– Ну, как? – спросила Мария.

– О! – восхитился Николай. – Только теперь я понял, что вся французская кухня – ничто по сравнению с этим супом.

Девочки хихикнули, Алексей фыркнул, и даже Александра согнала с лица вечную угрюмую тень.

– Так? – спросил Алексей, зачерпнув супа и не пролив ни капли.

– И я так хочу! – потребовала Анастасия. – Умоляю, немедленно дайте мне ложку! Хоть кто-нибудь! На помощь! Откликнитесь, православные! Дайте мне ложку!..

Николай протянул ей свою, но Ольга опередила его и отдала сестре свою. Татьяна тоже протянула было ложку Анастасии, но запротестовала Мария:

– А я? Меня никто не видит, не любит и мной никто не восторгается уже целых полторы минуты! Нет, Таточка! Сегодня после тебя – моя очередь! А вечером, если хочешь, поменяемся местами: первой буду я!

В столовую вошли Авдеев, Зотов и Файка Сафонов. Зотов и Сафонов развалились на стульях у стены и с интересом наблюдали, как едят вместе Романовы и прислуга. Авдеев стал за спиной у Николая и Александры. Никто из сидящих за столом даже не повернул к ним головы, только Демидова припечатала Авдеева взглядом, но, увидев, что тот в ответ начал багроветь и наливаться злобой, отвела глаза в сторону, чтоб его ненароком не раздразнить больше.

– Самое замечательно в этом супе то, что он, насколько мне известно, – заявил Николай, – поступил к нам…

– …Прямо из Парижа! – воскликнула Мария. – Открыл крышку – пар идет.

– Нет! – возразил отец. – Твой Хлестаков и мечтать о таком супе не мог, потому что к нам он поступил из самых, можно сказать, высших и привилегированных сфер… – он таинственно замолчал.

– Так откуда же, папа? – не выдержала Татьяна. Она всегда ела медленнее других, а теперь, взяв, деревянную ложку, которую ей уступила мать, боялась облить себя и других и брала из тазика по капельке.

– М-м-м… – многозначительно протянул Николай. – Ты думаешь, так просто открываются наши военные и государственные тайны?

– Ну, а все-таки, откуда? – спросила Анастасия.

– Из исполкома.

И в ответ на удивленные взгляды дочерей, пояснил:

– Это высший орган местной власти. Что-то вроде… даже не знаю, с чем сравнить…

– А ни с чем нельзя сравнить! – услышал Николай за своей спиной презрительный голос Авдеева. – В твоей сатрапии, гражданин Романов Кровавый, ничего подобного не было и быть не могло. Исполком есть орган, который исполняет волю трудящегося народа, представленного в совете рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, которые получили власть непосредственного от народных масс. Понял?

Николай, не оборачиваясь, коротко кивнул и потянулся деревянной ложкой, которую ему отдала Анастасия, к тазику с супом.

– А ну, погоди! – приказал Авдеев.

Он выхватил у Николая ложку и, отодвинув правым локтем в сторону Александру, окунул ложку в суп.

– Вау! – воскликнула в испуге Александра. – Что ви делайт? Как так мошно?!

Лицо у нее пошло красными пятнами, из глаз брызнули слезы – такого она еще никогда не переживала. Александра попыталась встать, но внезапная боль в седалищном нерве пронзила ее, и Александра только и смогла еще раз воскликнуть, оглядываясь в ужасе:

– Что ше это?! – и шепотом повторила: – Как так мошно?..

Николай порывисто решился было встать, но Авдеев толчком в плечо усадил его обратно. Зачерпнув супу и отведав, комендант задумчиво почавкал и полез в тазик второй раз, на этот раз оттолкнув так Александру, что она едва не свалилась со стула на пол.

Со своих мест вскочили Боткин и Седнев, бросились было на помощь императрице, но их остановили зловещие щелчки курков: Зотов и Сафонов уже стояли рядом с Авдеевым, направив на них свои револьверы.

– Ну ты, лекарь… – лениво сказал Авдеев, прожевывая лоскут солонины, – и ты, холуй… Тпру! И брысь на место! Еще шаг, и это будут последние шаги в вашей жизни.

Он с трудом проглотил солонину, швырнул ложку на стол и, поворачиваясь, словно невзначай толкнул левым локтем Николая в лицо. Не ожидавший этого, Николай не успел увернуться и, получив не сильный, но чувствительный удар в висок, едва не упал на пол вместе со стулом.

– Да что же это такое, кромешники чертовы! Архаровцы! – вскочила Демидова и решительно направилась к Авдееву.

Раздался выстрел прямо над ухом Александры, ослепивший и глушивший ее. Вслед за тем сразу раздался короткий звон – в оконном стекле образовалось правильное отверстие с расходящимися от него в разные стороны лучами трещин.

На выстрел примчались начальник охраны Медведев и пулеметчик Кабанов.

– Что такое? Что такое? Кто стрелял? – закричал Медведев. – Кто стрелял?

Авдеев лениво обернулся.

– Все в порядке, Паша. Случайный выстрел. Предупредительный. В ответ на случайную угрозу нападения на коменданта. Никто не пострадал. Но в следующий раз пострадает – обязательно! Так и занеси в журнал дежурств: выстрел случайный.

И сделав шаг к двери, остановился и произнес, глядя в упор на Демидову:

– Обещаю, что в следующий раз случайности не будет!

И приказал Зотову и Сазонову, кивнув в сторону тазика на столе:

– Ну-ка, взяли! Хватит с них. Тоже мне – обжорку устроили за счет советской власти! Пшеном вас надо кормить гнилым, как вы солдат кормили на германском фронте!

Зотов толкнул в плечо Файку, тот, боязливо посматривая на Демидову, подбежал к столу, схватил тазик с супом и унес в караульную.

Зотов медленно обошел вокруг стола, толкнул дулом револьвера Седнева, прошел на безопасном расстоянии мимо Демидовой и остановился напротив Татьяны. Она, опустив глаза, смотрела на свои руки, положив их на колени, и мелко дрожала, словно осиновый лист. Стало слышно, как под кухонным шкафом заскреблась мышь. Алексей сгибал и разгибал алюминиевую ложку. Послышался хруст разломленного металла: в одной руке у него осталась ложка, в другой – ручка от нее.

Постояв еще немного напротив Татьяны, Зотов многозначительно усмехнулся и, не сказав ни слова, ушел.

Гнетущая тишина держалась долго. Бесшумно встали Чемодуров и Седнев и принялись убирать со стола. Демидова взяла тряпку и тихонько начала вытирать стол. Романовы сидели, оцепенев, и тот, кто мог бы сейчас наблюдать их лица, стал бы свидетелем удивительного и редчайшего явления в жизни. Они все сейчас прямо на глазах менялись внешне. На их лицах постепенно растаяли страх и испуг, боль и унижение – словно снег в кастрюльке с кипятком. Лица светлели, вернее, просветлялись, и неожиданно каждый из семьи – кто сильнее, кто не так отчетливо – но все они почувствовали, что в них, внутри что-то сдвинулось, что-то в эти текущие и немного вязкие секунды меняется, что все окружающее – Демидова, машущая тряпкой, снующие бесшумно по комнате Чемодуров и Седнев, угрюмо молчащие Боткин и Деревенько и скользнувший по хрусталю люстры солнечный луч, отраженный от окна противоположного дома, – все это стало отодвигаться куда-то в сторону и происходило без их участия, потому что ничего на свете не может быть дороже и прекраснее этих нескольких секунд просветления. Окружающее им казалось теперь каким-то раешником, волшебным театром для детей, где все издалека кажется настоящим, но при приближении обнаруживается, что все раешное волшебство – не более как папье-маше и дешевая фольга.

Они в страхе и удивлении переглянулись, и не каждый понял и осознал эти драгоценнейшие секунды, но все без исключения поняли не менее важное: после всего, что здесь сейчас произошло, каждый из них и все вместе перешагнули через незримую и очень важную границу в их бытии, за которую нет хода ни Керенскому, ни Родионову-Свикке, ни Авдееву, ни Файке Сафонову… И по это сторону границы их уже не настигнут боль и ужас, страх и унижения, угрозы и издевательства. И даже сама смерть. Они стали неуязвимы для реального зла, потому что тот мир, где они сейчас очутились, для зла стал внезапно недосягаем. Николай и Александра испытали эти секунды, как краткий подъем восторга от осознания этой неожиданно открывшейся им силы. Ольга и Татьяна – как радость оттого, что тюремщикам не удалось их унизить – такое возможно сделать только с тем, кто принимает правила врага и ведет себя и чувствует, согласно той системе координат, которую навязывает враг. Мария и Анастасия – увидев, что родители и старшие сестры не дали Авдееву и остальным повода радоваться оттого, что заставили сейчас семейство страдать и мучиться. Следовательно, они, слабые, оказались сильнее. Алексей же испытал в эти секунды то, что испытывает птица, обнаружившая, что на нее поставлена сеть, и пролетевшая гораздо выше, над сетью, – к огорчению и досаде птицелова.

– Ну что же, – нарушил тишину Николай и перекрестился. – Обед закончен. Каким он ни был – мы благодарим Бога. Будем ждать ужин, и совсем не важно, каким он будет.

И бережно помог Александре встать. Она, совершенно неожиданно для самой себя и к смущению прислуги, крепко прижалась к нему и, чуть отодвинувшись, посмотрела на него все еще озаряемая внутренним светом только что пережитого мистического опыта.

– Hast Du das gefuhlt? Verstandt[149]?– cпросила она шепотом.

Он слегка сжал ее руку.

– А они?

– Похоже, – шепнул он в ответ.

Она бросила пристальный взгляд детей: они тоже смотрели на нее, не отрываясь, широко раскрытыми глазами. И она не увидела, а скорее угадала в их глазах тот же новый свет, который только что заполнял все ее существо. Внезапно ее охватила такая вспышка радости, что у нее подкосились ноги. Николай едва успел подхватить жену.

– Тебе плохо? – встревожился он.

– Нет, mein Schatz[150], – шепнула она. – Ты будешь удивляться, но мне как раз отшень хорошо.

И уже громко, обычным своим повелительным тоном, словно они все находились не под арестом в чужом жилье, а у себя в Царском Селе, скомандовала:

– Так, золётые мои, обет все мы сакончили, фсе былё отшень фкусно, а теперь – кашдый за свое дело! Бестелье – мать фсех пророков… – и обнаружив, что Анастасия в ужасе закатила глаза, поправилась: – I'm sorry, коньечно, пороков, а не пророков! А ты, Настенька, люче бы подсказала your old mather, твоей старой маме, а ты только и знаешь, что смеешься не там, где нушно и не там, где мошно!..

– Мамочка, я исправлюсь! – пообещала Анастасия.

– Ну-ну, – проворчала Александра. – Ты полагаешь, я тебе поверила?

– Безусловно! Я знаю это наверняка! – с ангельской искренностью заявила Анастасия.

– Знаешь, дорогой, – обеспокоено сказала Александра, обращаясь к мужу. – Тебе не кажется, что одна из наших дочерей саболела манией величия? Стала чересчур самоуверенной?

– Иногда замечаю, – подтвердил Николай.

– Нехорошо это?

– Да уж, что хорошего! – подтвердил Николай. – Это такое качество… Когда его в меру – это не очень плохо. Но когда много – до добра не доводит…

– Это про тебя, Машка! – крикнула Анастасия. – Слышала? Усвоила? Смотри у меня!

– Хорошо, выручу тебя и на этот раз, несчастная! – отозвалась Мария.

Авдеев, Зотов и Файка Сафонов явились к обеду и на другой день. Посидели в стороне, потом Файка поднялся, подошел к столу, отобрал ложку у Боткина и запустил ее в тазик с супом.

– Ню, шё у вас тут? – озабоченно спросил он.

Ему удалось выловить кусок солонины, но он соскользнул с ложки прямо на стол. Бросив ложку на колени Боткину, Файка схватил мясо руками и целиком запихнул себе в рот. Боткин невозмутимо достал из кармана носовой платок, вытер ложку и продолжил обед.

Все остальные не отвлекались ни на секунду и совершенно не замечали непрошенных гостей. Александра с удовольствием отметила невозмутимость и самообладание своих детей.

Кусок оказался для Файки слишком большим. Он усердно жевал его минут десять – пока не надоело. Он попытался поглотить кусок целиком, но мясо застряло у него в пищеводе и стало там мучительным колом. Файка закашлялся, потом глухо заревел. На глазах вступили слезы, физиономия его покраснела, он замахал руками и стал задыхаться. Романовы и их люди продолжали хлебать свой суп – они по-прежнему никого вокруг не видели. Только Боткин и Деревенько бросили профессиональный взгляд на Файку, лицо которого стало синеть, а слезы лились уже ручьем.

– Очевидно, спазм гладкой мускулатуры пищевода, – заметил Боткин.

– Похоже, вы правы, коллега, – согласился Деревенько.

И они снова занялись своим супом.

Первым не выдержал файкиных мучений Зотов. Он подошел к Файке, взял его за плечи и повернул его, словно истукана, к себе спиной и с размаху стукнул его кулаком между лопаток. Звук был такой, словно Зотов ударил по малому барабану медного духового оркестра. Не помогло. Файка продолжал задыхаться. Подошел Авдеев и тоже стукнул его кулаком по спине. Сафонов, у которого мычание перешло в хлюпанье, упал на колени и скорчился в конвульсиях.

– Ступай в сортир, проблюйся там, скотина! – гаркнул Зотов.

Однако у Файки не осталось сил даже на попытку встать. Он продолжал задыхаться, кашель его перешел в тихое шипение, лицо из синего стало черно-фиолетовым. Доктор Боткин поднялся, чтобы помочь Файке, но его властно удержал Деревенько, ухватив Боткина за рукав сюртука, и заставил сесть на место.

Авдеев и Зотов взяли Файку с обеих сторон и потащили в уборную. Издалека послышался вой пополам с кашлем, и все затихло.

Александра тихо бросила реплику:

– Gott markt den Schelmen… ja[151].

– Нам повезло, – заметил Николай.

– Du hast recht, Vati[152], – сказала Мария. – Он нам сильно помог. В частности, мне. Можно сказать, принес себя в жертву ради меня – прекрасной пленницы! А если бы не он? Этот кусище непременно оказался бы у меня в глотке. Представляешь?

– Отнюдь, – хитровато глядя на дочку, возразил Николай.

– Доктору пришлось бы разобрать меня на части, то бишь, на кусочки средней величины, чтобы достать это проклятое мясо.

– Ой, а что еще интересного можно из тебя вытащить? – хихикнула Анастасия. – Скрываешь? Жадничаешь?

– Прекрати хулиганить! – потребовал Алексей. – Дай хоть поесть по-человечески.

А Николай с легким удивлением отметил, что в нем самом, очевидно, что-то изменилось. Еще вчера сцена с мясом показалась бы ему отвратительной. Сейчас она вызвала у него некоторое удовлетворение своим завершением. И еще радость: Алексей определенно стал лучше есть – не то, что раньше, когда приходилось чуть ли не впихивать в него каждый кусок. А эту бурду вон как наворачивает и еще требует, чтоб не мешали.



На следующий день охранники к обеду не пришли. Не было их и на третий, когда меню несколько обогатилось: в тазике принесли рыбный суп, хоть и с массой мелких костей.

– Право, – с некоторым удивлением заметил Николай. – Я начинаю скучать по нашим инквизиторам.

И, словно услышав его сетования, сейчас же отворилась дверь, стукнув ручкой о стенку, и в столовой загремели сапоги: явились Авдеев, Зотов и еще один, которого они называли Груздем, а иногда Мошкой[153].

В тот раз супа почему-то было мало, но зато больше принесли второго – все ту же вермишель и котлеты. Александра мяса не ела и свою котлету положила на тарелку мужу, откуда ее мгновенно выхватил пальцами Груздь.

– Ум-м-м! – побормотал он, прожевывая добычу. – Не хочуть некотры екплотаторши и кровососки рабоче-крестьянскую котлету жрать. Им, поди, марципаны подавай!..

Прожевав, он так же ловко выхватил из тарелки Николая вторую котлету и сожрал ее также в несколько секунд. Николай сидел неподвижно, с выпрямленной спиной, как статуя. Не поворачивая головы, он ждал, когда Груздь уберется сам. Груздь отодвинул Николая локтем и полез в котелок, стоявший посреди стола. Запустил туда пятерню и вытащил сразу две котлеты. Одну он бросил Зотову, другую – Авдееву, они ловко их поймали. «Вона как! Ловят еще лучше, чем мой Джой!» – удивился Алексей.

Авдеев заметил, что по лицу мальчика скользнула тень насмешки, и неожиданно разъярился. Подойдя к столу, он одним ударом опрокинул котелок, и исполкомовские яства поехали по столу, а несколько котлет шлепнулись на пол.

– Ты что же это с ума сходишь, ирод! – вскочила Демидова.

Не отвечая, он быстрым шагом скрылся за дверью. За ним потянулись Зотов и Груздь.

В тот день Романовы отказались и от ужина. Была пятница, день постный, да и никакого не было желания доедать дневные котлеты, повалявшиеся на полу.

– Эти мизерабли, – сказал отец, – как ни странно, опять нас выручили. А больше всех им должны быть благодарны наши собаки…

Все к вечеру собрались в угловой комнате. Здесь по-прежнему были три кровати – только для родителей и Алексея. Все девочки по-прежнему спали на полу, и когда Боткин и Демидова предложили им отдать свои кровати, они наотрез отказались. Анастасия тогда со смехом заявила Демидовой:

– Нюта! Я тебя разоблачила! Ты сама хочешь спать на полу! Конечно, ка-а-а-кое удобство! Ты мне завидуешь и хочешь подсунуть свою кровать! Не выйдет – меня не проведешь!

Некоторое время сидели молча. А когда солнце проникло в комнату сквозь незакрашенную полоску оконного стекла и скользнуло по лепнине потолка, Татьяна неожиданно для себя – это потом она поняла, что не она сама, а душа ее запела – спела несколько тактов «Херувимской песни» с того места, на каком они остановились в прошлый раз. Сестры подхватили и чарующая своей древней простотой мелодия на четыре голоса понеслась по дому – через грязный заплеванный коридор, замусоренную, провонявшую портянками и самогонным перегаром караульную, скользнула вдоль стен, исписанных отвратительными похабными рисунками, и вырвалась через открытые двери в сад и полетела дальше к закатному небу. Застыл на пулеметной вышке у ворот часовой, проснулся в караульной Авдеев и никак не мог понять, где он и что это за удивительные звуки. Замер у не закрытой до конца двери в комнату Романовых охранник Зотов, пытаясь различить в аккорде голос Татьяны.

Пение стихло. Зотов напряженно продолжал слушать. В комнате прозвучали несколько неразборчивых фраз, потом что-то на иностранном языке сказала императрица, упала на пол книга, потом голос Татьяны, с досадой воскликнувшей:

– Ну, где же оно?!

К Зотову тихо подошел Авдеев.

– Ты чего тут? – шепотом спросил он. – Контрреволюцию услышал?

– Замолчи! – отмахнулся Зотов.

Послышался голос Ольги:

– Вот, здесь оно!

Потом Ольга откашлялась и чистым и ясным, словно вода лесного родника, голосом запела:



Царица неба и земли,

Скорбящих утешенье,

Молитве грешников внемли,

В тебе – надежда и спасенье.





Песнь-молитву подхватила своим бархатным контральто Татьяна:



Погрязли мы во зле страстей,

Блуждаем в тьме порока…





И теперь пели все, Зотов, к удивлению своему, различил даже чуть надтреснутый голос Александры:



…Но наша Родина! О, к ней

Склони всевидящее око!

Святая Русь, твой светлый дом

Почти что погибает.

К Тебе, Заступница, зовем,

Иной никто из нас не знает.

О, не оставь Своих детей,

Скорбящих упованье.

Не отврати своих очей

От нашей скорби и страданья.





Мелодия затихла. Через минуту снова послышался голос Ольги. Теперь в нем звенела сила, доселе не знакомая Чайковскому. Она читала стихи:



Пошли нам, Господи, терпенье

В годину бурных мрачных дней

Сносить народное гоненье

И пытки наших палачей.







Дай крепость нам, о Боже правый,

Злодейство ближнего прощать

И крест тяжелый и кровавый

С твоею кротостью встречать.







И в дни мятежного волненья,

Когда ограбят нас враги,

Терпеть позор и оскорбленья,

Христос Спаситель, помоги!







Владыка мира, Бог Вселенной,

Благослови молиться нас

И дай покой душе смиренной

В невыносимый страшный час.







И у преддверия могилы

Вдохни в уста Твоих рабов

Нечеловеческие силы

Молиться кротко за врагов! [154]





В комнате долго стояло молчание, потом послышались неразборчивые восклицания. Заглушая всех, громко сказала императрица:

– Ольга, дитя мое, потойти ко мне, I want you kiss to[155] вольшебные и вдохновенные слова. Это самий лючший слова, которые я услышала за последние годы… если не считать других вольшебных слов, который всекда говорил мне мой чудесный муж и ваш замечательный отец! Как же это замечательно сказано! – и она произнесла чисто и почти без акцента:



И у преддверии могилы

Вдохни в уста Твоих рабов

Нечеловеческие силы

Молиться кротко за врагов…





Авдеев выругался:

– Ты чего? – удивился Зотов.


– Ах ты, сука старая! – разъярился Авдеев. – Так она, стерва германская, хочет, чтоб мы за нее еще и молились! Хрен тебе с кисточкой, а не молитва. Ну ты у меня еще запоешь!.. С притопом!

– Нет, – возразил Зотов. – Тут ее слова по-другому понимать надо.

Они прошли в караулку и закрыли дверь.

– Как еще понимать? – не унимался Авдеев. – Она же сказала: «Рабы должны молиться за своих врагов». Так?

– Ну, вроде того.

– А теперь скажи, кто мы для нее? Ну, не сейчас, а совсем недавно? Рабы! А кто нам враги? Они, Романовы. Ну, шпионка кайзеровская, подстилка распутинская!.. Теперь ты у меня попляшешь! – стукнул он кулаком по столу.



Зотов все еще находился под впечатлением пения и стихов, он был словно под легким хмелем и ему очень не хотелось возвращаться из того мира в свой обычный. Что-то заныло у него в груди, а какое-то доселе незнакомое чувство охватило его, и так сильно, что он впервые в жизни ощутил в горле горький комок. «Что за черт!» – удивился он и вспомнил, как в январе 1906 года в деревне Домки, где он жил с матерью, пришла казенная бумага о том, что его отец погиб в Порт-Артуре за Царя, Отечество и Веру. За месяц до того умерли его младшие сестренка и брат – от горячки, при которой по всему телу высыпают прыщи. Земский врач сказал, что эта болезнь называется «корь». Зотов тоже ею переболел, но выжил. Мать сошла в могилу в том же году – от горя. Тогда он впервые услышал о себе на кладбище: «Круглый сирота». И вот сейчас, после услышанной им песни и стихов снова проснулось в нем уже подзабытое чувство сиротства, когда ты один, горе давит тебя к земле и высасывает и опустошает всего тебя, как паук высасывает муху, оставляя от нее лишь пустую и сухую оболочку.

– Нет, Шурка, не так все! – уже увереннее возразил Зотов, с сожалением чувствуя, что наваждение музыки и стихов покидает его, и он возвращается к грязной и постылой жизни. Он зябко передернул плечами.

– Чего трясешься? – буркнул Авдеев.

– Да так, что-то похолодало…

– Похолодало? – удивился Авдеев. – Дак жара-то тридцать шесть градусов днем была! Не захворал часом?

– Не… не захворал, – ответил Зотов. – А вот в тех стишках, – вернулся он к теме, – говорится, что это молитва, дескать. А они, Романовы – Божьи рабы, как все. И это они просят силы, чтобы молиться за своих врагов. А кто им враги? Да мы же! Они за нас хотят молиться. Понял?..

– Но-но! – прикрикнул Авдеев. – Ты мне тут поповщину не разводи! Заступник нашелся! Ты что – за Кровавого заступаешься? Ежели так, то тебе продолжать здесь службу нельзя. Ты у нас в подозрении станешь.

Зотов даже рот открыл.

– Это почему же нельзя? – ошарашено спросил он.

– Да потому! – отрезал Авдеев. – Потому что сейчас ты их молитвы ловишь и раскисаешь от них, а завтра пожалеешь кровавых выродков, а послезавтра… Послезавтра побег им устроишь! И с ними же деру дашь! К Колчаку.

Зотов отшатнулся.

– Шура! Александр Дмитриевич! Ты что же это – меня не знаешь? Мы же с тобой друзья-товарищи, и ты так про меня такое говоришь!.. Побойся Бога!

– Вот-вот! – торжествующе заявил Авдеев. – Бога поминаешь! А доселе не поминал. Э, нет, друг любезный! Дружба дружбой, а табачок…

– Шурка! – умоляюще произнес Зотов. – Правду тебе говорю – просто с языка слетело… Случайно. А чего мне их жалеть? Понадобится – первый надену петлю на шею Николашке Кровавому. Ведь папаня мой из-за него погиб в японскую. Мать с горя померла, а жили бы мы всей семьей, если бы не война. Так что не надо так про меня… И начальству не говори – я уж прошу тебя, по дружбе. Куда же мне пойти, если место здесь потеряю?

Авдеев смягчился.

– Ладно, забудем на первый раз. Но! – он показал кулак. – Ты у меня смотри! Чуть что – пойдешь под трибунал. Чека шутить не любит, и твои молитвы ей – до феньки!

– Буду смотреть! – пообещал Зотов. – Не пожалеешь.

Еще несколько дней в Доме особого назначения прошли спокойно. Охрана словно присмирела. Никто не приставал к девочкам, не говорил им похабщины, не интересовался, знают ли они, откуда берутся дети и не хотят ли узнать. Новой похабщины в уборной не рисовали, наоборот, кто-то даже попытался стереть старые. Ни разу никто не приходил в столовую во время еды, и даже самовар охране был не нужен. И когда вновь во время обеда появились Авдеев и Зотов, их приход был воспринят спокойно. Николай даже кивнул им и дружелюбно улыбнулся. Кивнула и всегда холодная и чуть надменная Александра.

– Так-с, граждане Кровавые, – заявил Авдеев и запустил руку в котелок посреди стола. – Что там сегодня жрете за счет трудового народа?

Он вытащил все ту же столовскую котлету, понюхал и бросил ее на пол.

– Дерьмом вас кормить надо, – проговорил он, вытирая пальцы о штаны.

Мертвая тишина наступила в столовой и, показалось, в воздухе образовалась капли страха, как появляются в нем роса при определенной температуре. Все за столом замерли в ожидании дальнейших оскорблений и унижений, и каждый смотрел только перед собой, не поднимая глаз.

Авдеев и сам не знал, что ему дальше говорить и делать. Знал только, что ему хочется взять каждого из своих узников за шиворот, как нагадившего котенка, и тыкать носом в фекалии, приговаривая: «Что наделал? Что наделал, негодяй!» У него даже рука сама собой потянулась к воротнику Николая, но он сдержался, сунул обе руки в карманы и медленно прошелся вокруг стола.

– Ну, так что же? – издевательски заговорил он. – Кто здесь теперь рабы, а кто господа? Кто за кого молиться будет? А? Я спрашиваю!

Алексей и Мария подняли головы.

– Ну? – обратился к ним Авдеев, пронизав их взглядом, полным ненависти.

Алексей чуть усмехнулся, удивление на его лице сменилось откровенным презрением, и он отвернулся к окну.

Авдеев резко повернулся к Марии. Но ничего враждебного в ее широко открытых серо-голубых глазах не увидел, но прочел нечто такое, незнакомое и непонятное, что даже остановился, пытаясь осознать и понять, что она сейчас думает и чувствует и как быв ее хлестнуть побольнее. Но прежде чем ему что-либо пришло в голову, Мария вдруг произнесла чистым и спокойным голосом:

– Александр Дмитриевич!

– Ну? – дернул он подбородком.

– Разрешите… – нерешительно сказала она и замолчала.

– Ну! – не выдержал Авдеев. – Чего тебе? В уборную, что ль?

Вместо ответа Мария встала, взяла двумя руками свою тарелку, на которой высилась кучка липкой вермишели и лежали две небольшие котлетки, и подошла к Авдееву, протягивая миску обеими руками.

– Александр Дмитриевич! – произнесла она. – Вам, наверное, не понравилась та котлета. Прошу вас, возьмите мои, это хорошие. Я от души желаю вам приятного аппетита.

Все остолбенели, и Авдеев – первым. Его замешательство, впрочем, длилось несколько секунд. Потом он ударил кулаком по тарелке снизу. Тарелка взлетела вверх, раскололась в воздухе, вермишель шлепнулась на пол, котлеты закатились под стол. Мария постояла, лицо ее стало пунцовым, на глаза навернулись слезы, но он сдержалась и тихо вернулась на место.

Авдеев набрал в грудь воздуху, приготовившись добить ее чем-нибудь пообиднее, как раздался грудной голос Татьяны:

– Александр Дмитриевич, я прошу извинения… – ее стул был рядом, всего в двух шагах от него, поэтому ей и идти к нему не понадобилось. Она просто встала, повернулась к нему и протянула свою тарелку. – Может быть, вам понравятся мои? Только не сердитесь, пожалуйста, ни на сестру мою, ни на меня: мы вполне искренне просим вас сделать одолжение – возьмите, пожалуйста.

Тем временем Авдеев все-таки нашел нужные слова. Он решил ими ударить наотмашь эту царскую дочку, великую княжну, самую гордую из них. Но почему-то правильно найденные, очень нужные и точные слова остановились у него в горле и застряли там, словно острая рыбья кость, отозвавшись неожиданно пронзительной болью. И он внезапно испугался, что сейчас, не приведи Господь (о, он вспомнил и этого ихнего Бога!), задохнется и забьется в кашле, как давеча Файка Сафонов. И, охваченный этой невыносимой болью в горле, он резко шагнул к Татьяне и тоже выбил из ее рук тарелку – точным ударом снизу. Вермишель взлетела фейерверком и шлепнулась на носки его сапог, одна котлета отлетела неведомо куда, вторая, падая вниз, задела Татьяну по плечу. Девушка закусила нижнюю губу, на которой выступила капелька крови. Сдержаться они не сумела, слезы покатились по щекам, она резко отвернулась и села.

Тут буквально краем левого глаза Авдеев почувствовал опасность. Повернул голову и увидел своего главного врага – Демидову, бледную от ярости. Даже узел на ее макушке – «кичка», называли его дети – дрожал. Авдеев понял, что Демидова сейчас вцепится ему в лицо своими когтями, и рука его сама потянулась к револьверу, но вместо револьвера она вдруг ощутила чье-то легкое и нежное прикосновение.

Перед ним стояла Анастасия. Она глядела на него снизу вверх, широко раскрыв глаза, и безмолвно протягивала ему свою тарелку, на которой лежала одна котлета.

– Одну я уже съела, – прошептала она, – И вермишель… Извините, пожалуйста. Но вторая – хорошая, я ее даже не трогала… даже не прикоснулась… пожалуйста, возьмите.

Авдеев смотрел на нее и перестал что-либо понимать. «Черт, где это я?» – удивился он. Оглядел, словно впервые, столовую, задержался на Зотове, который стоял, разинув рот. «А этот что здесь делает?» – нелепо подумал Авдеев. Потом медленно повернулся и зашаркал к выходу. За ним поспешил Зотов.

Обед закончился в полном молчании. Практически все осталось несъеденным. Демидова и девочки убрали со стола – опять осталась гора еды. Алексей сказал:

– Анна Стефановна! Нюта!

– Да, Алексей Николаевич, – отозвалась Демидова, вытаскивая из-под стола последнюю котлету.

– Нюта, – он показал на гору еды, потом на дверь. – Может, отдать им… остальным?

– Ни в коем случае, Алексей Николаевич! Хватит! – строго возразила Демидова. – Уж лучше собакам.



Следующий день опять оказался «негостевым». С утра был дождь, на прогулку никто не пошел, кроме Николая и Алексея. Он укутал сына во фланелевое одеяло, вынес на руках в сад и посадил его на скамью под навесом и сам сел рядом. Так они в молчании наблюдали, как дрожат молодые листья у дубка в саду, поблескивают жемчужины капель на иглах двух елочек, как мягко, словно пряди женских волос, развеваются ветки плакучих берез.

– Странно папа, – сказал Алексей, – почему они это называют садом? Здесь ни одного фруктового дерева. Назвали бы парком, что ли…

– Очевидно, – уверенно заявил Николай, – таковы местные свойства русского языка.

Как раз вчера в библиотеке хозяина дома, инженера Ипатьева, ему попалась какая-то книжка без начала и конца; автора он установил по типографским пометам – Бодуэн де Куртенэ– и очень удивился, обнаружив, что инженер интересуется подобными темами. Но еще больше его удивило то, что иностранец, судя по имени, француз да еще аристократ, так тонко разбирается в особенностях русского языка[156].



– В разных местностях России, вернее сказать, Великороссии, – продолжил Николай, – одни и те же слова могут иногда иметь совершенно разные значения и обозначать абсолютно разные вещи. И когда с подобным сталкиваешься, удивлению нет конца. Помню, как-то на маневрах в Ропше – а было мне столько же лет, сколько сейчас тебе, – я тогда был, как и ты, в чине сержанта, услышал, как один солдатик, уроженец какой-то псковской деревни, рассказывал товарищам байку из своей жизни и сообщил им при этом: «Ну, батька с маткой весь день орали в поле, а меня с сестренкой заставили полы пахать…»

Алексей от души расхохотался.

– Вот так и мы все смеялись! – улыбнулся Николай. – Решили, что его родители сошли с ума.

– Ну, орать в поле, – это я понял, – сказал Алексей. – Оратай – пахарь, это мне Петр Васильевич говорил. А «полы пахать»? Что это?

– Мыть. Мыть полы. – И добавил – с той обстоятельностью, которую всегда при объяснениях требовал Алексей. – То есть, получается, отец с матерью с утра до вечера трудились в поле, пахали… Отец, верно, шел с сохой, а, может, если побогаче был, то с плугом, а жена, мать детей, направляла лошадь, ведя в поводу. А детям приказали вымыть избу.

– Не всю избу, а полы в избе, – уточнил сын. Он любил точность во всем. – Чудно все-таки. Почему не пользоваться понятными для всех словами?

Николай пожал плечами.

– Мне блаженной памяти воспитатель мой Константин Петрович Победоносцев как-то пытался разъяснить этот феномен. Он и лингвистикой интересовался и мне свой интерес отчасти привил. Диалекты, всякие местные слова и словечки, непонятные выражения внутри одного и того же народа возникают потому, что население в большей своей части не имеет доступа к правильному литературному языку. И возникают, имея место, совершенно невообразимые курьезы! Представь себе, в Орловской губернии есть деревня, даже не деревня, а село – большое довольно, но разделенное надвое рекой Окой. И что наблюдается: на одном берегу жители говорят «чапля, чыпленок», вместо цапли и цыпленка, то есть «чокают», а на другом – «цокают»: говорят – «цайник», «цисто», то есть вместо «ц» – «ч»!..[157]

Алексей засмеялся.

– Наоборот! Смешно!

– Ну да, верно, наоборот, – подтвердил Николай. – А по России еще больше можно наблюдать таких диалектов. Я уж не говорю про малоросский диалект. В прошлом году мне довелось прочитать в «Современнике», что нашлись в Малороссии деятели, именующие себя профессорами… Сейчас вспомню шельмеца… – Николай потер виски. – Это у Чехова есть лошадиная фамилия, а у этого – голова садовая… Вспомнил: Грушевский! Да, Грушевский. Он сейчас какой-то еще политический воротила в той части России, которая, я надеюсь, только временно, отошла немцам…

– И что голова садовая? – вернул его к теме Алексей.

– «Голова Грушевская» заявила, даже не соображая, видимо, что говорит, что «малороссийская мова» – тамошний диалект русского языка – есть совершенно самостоятельный язык! Можешь себе представить?

– Могу, – подтвердил Алексей. – Но зачем-то это ему стало нужно!

– Да! Совершенно верно! «Стало нужно»! Нужно, чтобы утверждать далее, будто малороссы – какой-то другой, самостоятельный народ!

– И неужели у этого идиота нашлись слушатели?

– И немало! – заявил Николай. – И не просто слушатели, а единомышленники. Им сие понадобилось, чтобы оторвать на таком якобы «научном» основании, от России целый кусок и назвать его отдельным «государством Украиной»!

– Это не профессор, – твердо заявил Алексей. – Это государственный преступник.

– Ты абсолютно прав, – согласился Николай. – Ведь грамотному человеку достаточно посмотреть на словарный состав «мовы», и он легко убедится, что в ней огромное количество польских слов. Еще больше – чисто немецких. В грамматике – конструкции, просто списанные с грамматики немецкой. Мне в свое время оказалось достаточно таких аргументов, чтобы осознать и принять правоту Константина Петровича. Хотя я его спрашивал: «Как же «мову» можно считать диалектом, если есть поэты и писатели, которые ею пользуются и сочиняют на ней?» На что он мне отвечал: «Есть люди – целые категории людей, пользующиеся языком преступников – воров и бандитов, офеньским языком. Даже стихи и песни сочиняют на нем. Но мы их не считаем отдельным народом. В Германии есть швабы и есть баварцы – они вообще друг друга не понимают, когда говорят на своих диалектах. Но это один народ – немцы. У нас, в Великороссии есть брянский диалект, непонятный рязанцу. Но мы же не считаем тех же рязанцев «отдельным» народом! Что же касается малороссов, то они почти два века были под польским владычеством, и паны вместе с немцами и сочинили им «мову», и внедрили ее в наш единокровный народ, живший на Украйне – на краю России. И потом всегда находились мерзавцы, которые на этом основании пытались разорвать единое тело нашего государства, разделить и разорвать единый народ.

Прошумел ветер, мелкие капли залетели под навес. Николай поправил плед на плечах сына.

– И все-таки не верится: неужели это так важно? – в раздумье спросил Алексей. – Копаться в каких-то мелких словечках, диалектах. Это имеет такое большое значение для державы?

– Огромное! Огромное значение! – заявил Николай с глубокой убежденностью. – Я же только что привел тебе пример. Константин Петрович…

– Да, папа, извини: я потеряю мысль, – перебил его Алексей. – Но ведь он говорил и о том, что необходимо дать народу одинаково свободный доступ к литературному языку. То есть, я так понимаю, дать народу повсеместно грамоту. Чтобы все, даже те, кто «чокает» и «цокает», могли свободно читать и Пушкина, и Чехова. Грамотно читать и писать. Ведь грамота – великое благо! Так? И общий правильный язык – средство объединения всего народа? Верно?

– Нет, – возразил Николай. – Так он не говорил. Грамота, а за ней и наука, конечно, сами по себе – большое благо. Но Константин Петрович, считал, что не следует делать народ грамотным. Во всяком случае, нельзя торопиться.

Алексей удивился.

– Почему же? Не понимаю.

– Тут понять нетрудно, – проговорил Николай. – Победоносцев был убежден, что грамотный народ опасен для власти, для самодержавия.

– Вот так-так! – еще больше удивился Алексей. – Как же может грамотный народ быть опаснее неграмотного? Поставь к современной пушке грамотного солдата и неграмотного. От кого больше опасности?

– Ну, если бы речь шла об одном-двух солдатах… – согласился Николай. – Или даже о тысяче – тут ты прав. Неграмотный солдат всегда хуже, а, может быть, и опаснее. Но весь народ… Грамотный народ не будет терпеть над собой малограмотное или неумное правительство. Да и вообще никакого правителя терпеть не будет. Ему захочется больше, нежели ходить за сохой, потом за бороной, потом молотить, веять, снова сеять и постоянно думать о податях и недоимках и бояться пуще Змея Горыныча исправника или урядника… Потому желательно держать его в темноте. Дабы в темноте корона и скипетр сияли для него ярче.

– Не прав был Константин Петрович, – неожиданно возразил Алексей. – Мне Петр Васильевич говорил другое: если ученье – свет, то тягу человека к свету удержать или уничтожить невозможно. И приходит время для любого народа, когда он не пожелает больше жить в темноте. А что ты сам по этому поводу думаешь?

– Я не знаю, – честно признался сыну Николай. – Вернее, поначалу мне казалось, что Победоносцев прав. И что мой отец, твой дедушка император Александр III правильно сделал, что запретил подлому народу – то есть из простых сословий учиться в университетах. Реальное или коммерческое училище – вот предел для русского человека, для кухаркиных детей. Зачем им Гегель или Адам Смит или даже Карамзин? А потом уже не было у меня возможности подумать об этом обстоятельно. И, наверное, – совсем тихо и с глубоко затаенным чувством вины произнес он, – это тоже одна из причин того, что мы с тобой находимся здесь.

Они несколько минут слушали шелестенье мелкого дождя, который постепенно перешел в водяную пыль и носился в воздухе неслышно. Алексей наклонился, сорвал длинную травинку и, покусывая ее сладкий конец, задумался. Потом произнес совсем не детским тоном:

– Все-таки мне до сих пор непонятно: когда и где была сделана главная ошибка? И можно ли было ее вовремя предусмотреть? Вот уже неделимой России нет – разрезана. Это можно когда-нибудь поправить?

Николай ответил не сразу: он вдруг с огромным удивлением отметил, что сын за этот год сильно вырос, вернее, повзрослел – настолько, что разговоры с ним в последнее время стали для Николая серьезной умственной работой. И она требует гораздо больше усилий, нежели разговоры на подобные темы с великими князьями, с министрами и советниками и даже с Сандро, которого Николай считал самым умным из всех Романовых.

– Знаешь ли, я тебе скажу так, сын мой Алексей… Ошибка моя главная в том, что я, будучи в твоем возрасте, не задавал себе вопросов, какие задаешь себе и мне ты. Их для меня вообще не существовало. Я ведь не готовился царствовать.

– Но и дедушка тоже не готовился царствовать! – возразил Алексей. – И образование у него было похуже твоего. Однако же говорят, что его царствование было самым плодотворным и самым мирным в прошлом веке – образец процветания!

Николай хмыкнул.

– Кто же это тебе сказал? Уж не граф ли Витте? Или ты где-нибудь прочел?

– Жилик говорил, – ответил Алексей.

– Мсье Жильяр – хороший человек и неплохой учитель французского, – заметил Николай. – Но он – иностранец, родился и воспитывался в Швейцарии. Он не может знать, а еще важнее – понимать Россию как русский человек. И его мнение о наших русских делах далеко еще не резон… Твой дедушка сделал много хорошего – это этак. Например, отобрал в имперскую собственность все частные железные дороги, потому что понимал: при наших огромных пространствах железная дорога – огромной силы скрепляющий элемент. Она не может находиться в руках Иоллосов, Поляковых и Рубинштейнов, как было до того. Дедушка заложил основы процветания промышленности и то, что мы имеем сейчас…

– Имели, – вставил Алексей.

– Не перебивай! – строго сказал отец. – Отвратительная у тебя появилась привычка. Отбиваешь желание общаться с тобой, потому что непонятно: ты истину ищешь или желаешь слушать себя, самого любимого…

– Я постараюсь, – искренне пообещал Алексей.

Николай усмехнулся.

– Верю, – сказал он. – Потому что заметил за тобой: при массе твоих отрицательных качеств, есть у тебя, среди прочих, одно положительное – такое, которое уравновешивает многие отрицательные… Мне показалось, что если ты даешь слово, то непременно его держишь. Или, как минимум, стараешься сдержать.

Алексей покраснел и даже слегка заволновался: его очень редко хвалили. Льстить – льстили, а справедливых похвал он слышал мало.

– Вполне допускаю, – продолжил отец, – что имеется масса случаев, когда ты слово даешь и не выполняешь. Но мне они пока не известны, и поэтому подчеркиваю: это очень хорошее качество, может быть, даже в человеке самое лучшее. Имей в виду и запомни навсегда: это нормальное качество нормального человека, и кичиться тут нечем. Так должно быть. Так вот… Успехи в развитии промышленности, которые имели место перед войной, были заложены твоим дедом. Можно перечислять еще много хорошего, что видят в государе Александре Миротворце иностранцы. Но они – все-таки иностранцы. И как бы ни признавались в любви к России, их любовь, за крайне редкими, единичными исключениями, всегда носит коммерческий характер. Есть для иностранца выгода – он любит Россию. Нет выгоды – не любит. Точно так, как человек может любить или не любить свой счет в банке.

Крайнее удивление выразилось на лице Алексея, и Николай понял, что сейчас сын спросит: «Тогда почему же мне в воспитатели назначили иностранца, а не русского? У тебя ведь был Победоносцев!» И он не знал, что ответить, но, к счастью, разговор их был прерван.

С пулеметной вышки у ворот спустился по лесенке солдат и, оглянувшись по сторонам, быстро пошел прямо к Николаю и Алексею. Когда он поравнялся с ними, рука Николая машинально дернулась к козырьку, но он успел ее сдержать, хотя это был действительно солдат, а не рабочий, из которых состояло большинство охраны. К удивлению Николая, солдат, снова быстро оглянувшись по сторонам, коротко, почти незаметно, козырнул в ответ и произнес шепотом, но вполне отчетливо:

– Здравия желаю, Ваше Величество и Ваше Высочество!

– Здравствуй, здравствуй, братец! – Николай был тронут до глубины души. – Прости, запамятовал, как звать тебя…

Солдат открыл было рот, но Николай его прервал:

– Погоди, хочу сам вспомнить! – он задумался на несколько секунд и радостно сказал: – Как же, Клещев Иван Николаев из Шадринска. Правильно?

– Так точно, Ваше Величество! – удивился Клещев.

Он сунул руку за пазуху, вытащил плоскую жестяную коробку и протянул ее Николаю.

– Велено вам передать.

– Что это? – недоуменно спросил Николай. – Кто велел?

– Комендант. Велел незаметно и вас просить, чтобы вы, Ваше Величество, никому не сказывали, откуда.

Николай и Алексей переглянулись и, изумленно уставились на Клещева.

– Постой, братец, – наконец сказал Николай. – Ничего не понимаю. Кто передал? Что это?

– Наш. Комендант дома особого назначения Авдеев Александр Дмитриев просил дать незаметно, и чтобы вы никому не говорили, – повторил солдат.

И тут выдержка изменила Николаю. Гримаса отвращения и брезгливости одновременно промелькнула на его лице. Он разжал пальцы, жестянка выскользнула и шлепнулась в лужу. Клещев в ту же секунду, мгновенно выхватил ее из воды, вытер рукавом и, снова, воровато оглянувшись, подал Николаю.

– Вот, извольте, Ваше Величество.

Николай взял жестянку двумя пальцами.

– Что здесь?

– А вы откройте, – посоветовал Клещев.

Николай с усилием открыл плотно сидящую крышку и глазам своим не поверил: коробка была забита превосходными папиросами «Зефир». Он осторожно взял одну, понюхал. Да, «Зефир», еще дореволюционный, но по-прежнему хранящий свой удивительный аромат, такой аппетитный, что у Николая даже слюнки потекли.

Он вспомнил, как позавчера другой солдат рвал здесь в саду лопух, и поинтересовался:

– Зачем тебе лист, братец?

– А для табаку! – ответил тот.

– Как же это?

– Нарублю, высушу и курить буду, – весело ответил солдат. – Нешто вам тоже нарезать?

– Нет, спасибо, голубчик, – ответил Николай, а сам подумал: «Надо бы попробовать, а то совсем спасу нет». И вот – настоящий табак, да еще какой!

Николай пошарил по карманам.

– Куда же я их дел? – пробормотал он.

– Вот у меня есть, извольте принять, Ваше Величество, – сказал Клещев и подал коробку настоящих шведских спичек.

Все еще не веря своему счастью, Николай прикурил дрожащими руками, сделал несколько глубоких затяжек и блаженно выпустил дым.

Клещев и Алексей, глядя на него, улыбались.

– Так все-таки, – снова спросил Николай, – скажи правду, кто прислал папиросы?

Клещев с удивлением посмотрел на него.

– Я же сказал, Ваше Величество: комендант прислал. Сегодня утром.

Отец и сын снова переглянулись. Алексей фыркнул и покачал головой.

– Спасибо, голубчик, – растрогался Николая. – Большое тебе спасибо за папиросы. Я никому не скажу, что от тебя. И сын не скажет.

– От Авдеева, – повторил солдат.

– Понимаю! Понимаю! Конспирация, – закивал Николай. – Вот этому твоему «Авдееву» и передай мою глубокую благодарность… – он еще раз затянулся, хотел было, по давней привычке, выбросить выкуренную до половины папиросу, но спохватился, аккуратно загасил окурок, открыл коробку и бережно положил его туда. Щелкнув крышкой, спросил:

– Ну а что в мире делается? Как на фронте? Как война? Куда ведут войска? Кто наступает?

Солдат посмотрел на него, как на сумасшедшего.

– Эх, Ваше Величество, – огорченно вздохнул Клещев. – Да ведь настоящего-то фронта уже почитайте с полгода нет. А война-то все равно идет. Русские с русскими дерутся – вот ужас. И до нас очень скоро докатится.

Тут до Николая дошло, что он от радости сказал глупость. Он тоже вздохнул и грустно покачал головой.

– Боже мой, Боже мой!.. Русские – русских…

– Так я могу идти, Ваше Величество? – спросил Клещев.

– Иди, братец, спасибо тебе, – Николай крепко пожал ему руку. – Мы тоже пойдем. Приходи, если будет минутка, я рад с тобой поговорить. Это такая удача – поговорить с хорошим человеком.

Он отнес Алексея в комнату, уложил в постель и укрыл одеялом. Посидел немного рядом и, увидев, что сын, сморенный после прогулки, засыпает, потянулся за томом Чехова.

Почти неслышно ступая, вошел доктор Деревенько.

– Ваше Величество! – шепотом сказал доктор. – У меня есть сообщить вам кое-что неожиданное.

– Сейчас, Владимир Николаевич, – прошептал Николай. – Сей момент!

Он поправил одеяло у шеи сына, подоткнул со всех сторон и вышел с доктором в комнату дочерей. Ольга и Татьяна читали, Мария вязала крючком, Анастасия спала, легонько похрапывая во сне – словно котенок мурлыкал.

– Я только что имел несколько… странный разговор с комендантом Авдеевым, – вполголоса сообщил доктор.

– Опять Авдеев? – брезгливо произнес Николай.

– Авдеев, – повторил Деревенько. – Мне самому странно.

– Хм… И что этот поганец еще придумал?

– Мне самому удивительно. Я до сих пор не верю.

– Полагаю, он теперь хочет не только обедать с нами, но и ужинать? И просит разрешения? – с сарказмом спросил Николай.

Деревенько крякнул и отрицательно покачал головой.

– Насчет ужина он ничего не сказал. А насчет обеда… Спрашивает, не станете ли вы возражать, если к нашему столу будут доставлять продукты из монастыря? Точнее, с монастырской фермы.

– Что-о-о? Из какого монастыря? Ничего не понимаю! – уставился на него Николай.

– Тут в округе есть только один монастырь, у которого имеется хозяйство, – Новотихвинский женский. Настоятельница – мать Августина.

– Вы это серьезно? – не поверил Николай.

– Вполне.

– Но почему вдруг? – недоуменно спросил Николай. – Не поверю. Тут какая-то ловушка. После всего, что он тут творит? Нет, – покачал головой Николай. – Тут какая-то провокация или гадость – не иначе. Отравить, наверное, нас хочет. Хотя проще это сделать и без басни о монастыре…

– Мне показалось, Ваше Величество, – сказал осторожно Деревенько, – он был вполне искренен. И очень смущен, как человек, испытавший основательное душевное потрясение. Можно предположить, отчего испытавший.

– Хм… Неужели на него подействовало? – недоверчиво произнес Николай. – Неужели у этого поганца есть душа?

Деревенько улыбался с легким скепсисом.

– Я, как материалист… – начал он.

– Понимаю вас, Владимир Николаевич… – неожиданно перебил его Николай. – И во сколько нам это питание может обойтись? Впрочем, глупый вопрос – все равно средств нет. И все же – какая причина?..

– Он не объяснял. Но мне кажется, я понял, какая. Как и вы, наверное, поняли. Что же касается денег, то Авдеев два раза специально подчеркнул: продукты монастырские, поэтому монашки с вас, как с бывшего… простите! – как с императора, а также с вашей с семьи и вашего окружения ничего не возьмут. Он уже якобы с ними предварительно договорился. Я, правда, на всякий случай все-таки предложил свои, но Авдеев отказался категорически. И знаете, что он заявил?

– И что же?

– Коль скоро Ваше Величество являетесь арестантом советской власти, то долг советской власти – обеспечить вам человеческое питание. Каков, а?

Николай расхохотался.

– Ах ты, поганец! Как он заговорил – «долг советской власти»! Я-то полагал до сих пор, что это я всем должен, а мне никто. И он сам каждый день мне вдалбливал сие в голову. – Он неожиданно замолчал и задумался.

– И вот еще что, – прервал молчание Деревенько. – Он еще сказал, что получил указание из чека меня удалить. И поэтому ждет ответ немедленно.

– Нет, – вздохнул Николай. – Не укладывается в голове. Авдеев просит… Продукты… монастырь… удалить…

– Да, – с грустью кивнул Деревенько. – В ихней чеке некий Радзинский есть, так тот, по словам Авдеева, решил, что два доктора на семью – слишком много.

– Что значит – «много» или «мало»? – возмутился Николай. – Откуда ему знать?!

– Я тоже самое у него спросил. И пояснил, что Евгений Сергеевич больше по общей части, а я конкретно занимаюсь Алексеем Николаевичем несколько лет, и лучше меня никто Алексея Николаевича не знает.

– Вот именно! – подтвердил Николай. – И что же?

– Там, по словам Авдеева, в чеке есть еще некто Юровский. Тоже какой-то начальник, бывший фельдшер. Вот якобы он Авдееву и заявил, что в тюремных условиях достаточно одного доктора. И на этого доктора, который останется здесь, в доме, под замком, тоже будут распространяться тюремные правила. А у меня ведь здесь семья, сын… Поселились на частной квартире. Их надо обеспечивать. Я уже и практику кое-какую начал и думаю, она будет увеличиваться. Хороших докторов здесь нет. И то, что я, Ваше Величество, ваш лейб-медик, – для меня весьма благоприятное обстоятельство. Правда, потом Юровский смягчился и добавил, что я могу, оставаясь на свободе, приходить к Алексею Николаевичу по крайней необходимости и каждый раз по особому разрешению исполкома.

– И что же вы? – заволновался Николай.

– Я согласился, – ответил Деревенько.

– О, Господи Боже мой! – прошептал Николай и крепко пожал доктору руку. – Как замечательно! Как разумно вы решили, Владимир Николаевич! Это же очень хорошо!.. Теперь у нас есть связь со свободой!

– Не каждый день, – напомнил Деревенько.

– Да пусть хоть даже не каждую неделю! – воскликнул Николай. – Но все-таки… А скажите, что-нибудь слышно о… комиссаре Яковлеве?

Деревенько оглянулся, хотя они были совершенно одни, подошел к шторе, заглянул за нее – Алексей спал, а Александра лежа читала какую-то английскую книжку. Потом беззвучно подошел к входной двери и резко открыл ее. В коридоре никого не было.

– Комиссар Яковлев… – едва шевеля губами, прошептал Деревенько. – Комиссар Яковлев, он же бывший боевик Константин Мячин, он же офицер и агент разведывательного управления генерального штаба Антон Стоянович… До недавнего времени – личный агент Ленина и Свердлова. О нем пока принципиально нового ничего.

Николай с огромным интересом ловил каждое слово доктора.

– Удивляюсь вам, Владимир Николаевич, – восхищенно сказал он. – Вам известно то, что совсем неведомо мне, а ведь я должен знать в первую руку!

– Все знать невозможно, Ваше Величество, – словно утешая его, проговорил Деревенько. – А чаще всего и не нужно: лишний груз знаний – это лишняя тяжесть на душе и лишняя ответственность. Для таких дел существуют специалисты.

– Скажите мне в дополнение, что вы и есть такой специалист, – проворчал Николай.

– В какой-то мере был, – признался Деревенько. – Был!.. – огорченно добавил он.

– Я и этого не знал!.. – упрекнул его Николай.

– Не было необходимости, – заметил Деревенько. – Когда-нибудь, в лучшие времена, полагаю, вы узнаете гораздо больше.

– Вы уверены, что они наступят? – с горечью спросил Николай.

– Непременно наступят! – заверил его Деревенько. – Ночь не может длиться вечно. После нее всегда наступает день. Нужно всего лишь пережить сумерки. Это уже легче. Правда, они могут длиться чертовски долго…

Николай вытащил из кармана жестянку и открыл крышку.

– Не угодно ли закурить?

Доктор в нерешительности протянул руку, потом одернул.

– Берите, прошу вас, сделайте одолжение! – настаивал Николай.

– Право, Ваше Величество, у меня ведь будет возможность достать папиросы… – отказался доктор.

– Тогда и я у вас одолжусь! – заверил его Николай. – Прошу!

Они закурили. Доктор помахал рукой, разгоняя ароматный дым.

– А что не принципиально нового о Яковлеве? – спросил Николай. – Мне можно знать, надеюсь? Я умею хранить государственные тайны, – торопливо добавил он.

Деревенько едва заметно улыбнулся, и Николай не понял – то ли с одобрением, то ли с тонкой насмешкой.

– Факты таковы, – сообщил Деревенько. – Отряд свой Яковлев распустил. Всем выдал жалованье и командировочные деньги, снабдил официальными предписаниями и увольнительными, а сам исчез. С ним исчез его громила… ну, этот матрос-чекист… и женщина.

– «Комиссарочка» – так ее называла Мария… – проговорил Николай. – Она тоже… А у вас есть какие-нибудь предположения на сей счет?

– Только предположения, – ответил доктор. – Думаю, Яковлев где-то поблизости.



На следующее утро произошло нечто такое, что обычно называют чудом. К завтраку на столе оказались черный и белый хлеб, полтора фунта свежайшего сливочного масла, четыре фунта такого же творога, пять десятков яиц, два трехлитровых кувшина парного молока, шесть колец домашней колбасы.

Александра смотрела на эти богатства и не верила своим глазам. Она уже была на грани истощения и авитаминоза, ей вполне реально угрожала цинга, потому что она могла есть только вермишель, а организм уже отказывался ее принимать. Она увидела творог и невольно потянулась к нему ложкой, но тут же стыдливо одернула руку.

– Сей же момент, Ваше Величество, – сказал улыбающийся Седнев и положил ей на тарелку горку творогу.

– Боже мой! – воскликнула Александра. – Да это же наша посуда!

– Да, мамочка! – крикнула Анастасия. – И ложки, и чашки, и вилки. Теперь у каждого будет своя. Как жалко!..

– Ну почему ше жалко, глюпий ребенок! – притворно возмутилась Александра, одновременно улыбаясь – сердечно и открыто впервые за несколько месяцев.

– Так ведь скучно теперь! – заявила Анастасия. – А то было романтически-революционно!

– Романтик хорошо в меру, – отрезала Александра. – Когда ее много, это не романтик, а большой-пребольшой неудобство. Но, Иван Михайлович, – обратилась она к повару Харитонову. – Может, вы сжалитесь и поведаете мне, ничего не знающей среди этих всех умников старой и глюпой женщине: откуда эти яства сказочные?

Харитонов с легким полупоклоном ответил:

– Насколько мне известно, Ваше Величество, из ближайшего монастыря.

Александра повернулась вопросительно к мужу. Он коротко сказал шепотом:

– Авдеев. Не удивляйся. Но – секрет!..

– Impossible[158]! – поразилась Александра.

– Тем не менее, это факт, – подтвердил муж. – Но, повторяю, полная секретность.

– Бог всемогущ! – прошептала Александра и перекрестилась на образ Тихвинской Богоматери, висевший в красном углу столовой. И вдруг спросила: – А где Мария?

– Сейчас вернутся. Ее кто-то позвал к воротам.

– Ну, час от часу!.. – только и смогла произнести Александра. – Уже и к воротам! Кто же вызвал?

Открылась дверь и в столовую влетела Мария с трехфунтовым глиняным горшком в руках.

– Мед! – закричала она. – Мед, настоящий, монастырский!

– Откуда? – одновременно спросили Николай и Александра.

– Монахиня, – ответила Мария. – Мама, я охране немного оставила, а то как-то… неловко.

– И сколько? – строго спросила Александра.

– Ну… ложек пять-шесть, – смутилась Мария.

– Так нельзя, – укоризненно произнесла Александра. – Первое правило: если Господь тебе что-то хорошее посылает, отдай десятину. То есть десять процентов – кому хочешь: церкви, бедным…

– Тюремщикам! – ехидно подхватил Алексей.

– Правильно, тюремщикам, – подтвердила Александра.

Неожиданно Демидова закашляла – громко и сердито.

– Вы что-то хотите сказать, дорогая Нюта? – посмотрела на нее Александра.

– Ничего, Ваше Величество, особенного не хочу сказать, – без особого энтузиазма сказала Демидова. – Только одно: когда горе – нельзя много горевать. Но когда радость – тоже забываться не следует… Что завтра? Нам не дано знать.

– Золотой слова, Анна Стефановна! – согласилась Александра. – Машька! – уже совсем повеселела она. – Не забудь положить мьёд Анне Стефановне!

– Сейчас! – и, исполнив приказание матери, она оставила горшок посреди стола и вернулась к матери. Шепотом спросила: – Знаешь, кто мед дал?

– Наверное, монахиня.

– Да, – сказала Мария. – Только те монашки, что принесли все продукты, были в мирском. Сказали, что настоятельница мать Августина приказала переодеться, чтобы не привлекать внимания. Эта пришла одна, после тех. И была в монашеском. И в клобуке. Я ее узнала.

– Да? – небрежно спросила Александра, почувствовав, как у нее затрепетало сердце. Рука так задрожала, что она положила ложку на тарелку и отодвинула ее. – Nun[159]?

– Глафира, – прошептала Мария. – Комиссарочка.

Александра принялась старательно и вдумчиво есть творог. По лицу ее побежали красные пятна.

– Что-нибудь сказала? – шепотом спросила она по-английски.

– Ничего не сказала, – проговорила Мария. – Только одно слово.

– Что?

– «Потерпите».

Александра неожиданно для дочери и даже для себя широко улыбнулась, обнажив голубоватые ровные зубы.

– Это мы фсе очень много постараемся!..



В монастырской келье размером три на три шага даже в яркий день постоянно стояли сумерки. Свет проникал сюда через крошечное окошко под самым потолком, к тому же оно было забрано густой квадратной решеткой. Лампада перед образом Богородицы Тихвинской здесь горела круглосуточно, а когда обитательнице кельи требовался свет для чтения, зажигалась одна восковая свеча.

Времена, впрочем, настали трудные, конопляного масла для лампад не хватало, приходится наливать постное. Вместо восковых свеч, по распоряжению настоятельницы, монахиням стали выдавать стеариновые, а в последнее время вообще пошли сальные. Их приходилось покупать на рынке или обменивать на продукты.

Был второй час ночи. В келье странноприимного флигеля монахиня Георгия, вернувшись после всенощной, зажгла, вопреки правилу, две свечи – от одной света ей не хватало. Свечи трещали, разбрасывали искры и мелкие горящие капельки жира, но терпеть было можно.

Монахиня Георгия развязала свой страннический вещмешок, достала из него сверток, обмотанный куском шерстяной ткани, и развернула его. Поставила на столик рядом с огромной Библией в дощатом переплете пузырек с машинным маслом, две щеточки, отвертку и небольшой шомпол. Развернула сверток до конца, и на свет появился небольшой никелированный браунинг бельгийского производства калибра 7,42 мм с магазином на тринадцать патронов; четырнадцатый – в стволе. Она быстро разобрала пистолет и принялась тщательно его чистить.

Раздался легкий стук в дверь – два раза. Монахиня быстро завернула все, что было на столе, в шерстяную тряпку и засунула под тонкое одеяло. Сверху положила вещмешок.

– Аминь! – громко сказала она.

Вошла пожилая монахиня, перекрестилась на икону и сказала:

– Сестра Георгия! Мать Августина кличет.

– Сейчас? – удивилась Георгия.

– Сейчас, – подтвердила монахиня. – Там у нее какое-то лицо черного духовенства. Уже час сидит. Вот сейчас тебя зовут.

– А зачем? Не сказали?

Монахиня как-то странно посмотрела на сестру Георгию и ничего не ответила. В самом деле, не будет же настоятельница объяснять посыльной, зачем ей понадобилась странница.

– Как тебе здесь? – поинтересовалась монахиня. – Как устроилась?

– Слава Господу нашему, все хорошо, сестра…

– Варвара, – подсказала монахиня.

– Все хорошо, сестра Варвара. Сейчас иду.

Однако монахиня не уходила и продолжала с любопытством оглядывала келью, словно была в ней впервые.

– Чем-то странным у тебя пахнет, – отметила она, потянув воздух носом. – Словно швейная машинка. У тебя что здесь – «зингер»?

Георгия улыбнулась:

– Шутить изволишь, сестра! Откуда у меня может быть «зингер»? Свечи вот неизвестно из чего делают – вот они и пахнут, мягко выражаясь… Иди, сестра, я сейчас.

Монахиня Варвара еще принюхалась и сказала с сожалением:

– Конечно же, где теперь взять восковых свечей? Был у монастыря свой свечной завод – единственный на всю губернию. «Товарищи» завод отобрали, мастеров выгнали – те едва ноги унесли. И все. Стоит завод. Но нельзя же к алтарю приносить сальные свечки. Вот нынче сестры Мария и Антонина ходили к императору, носили продукты, на обратном пути на рынке купили пять венчальных свеч. А что делать?

– Иди, сестра, – повторила Георгия как можно мягче. – Я сейчас.

Она не могла идти, не спрятав пистолет. Кроме того, почувствовала приближение приступа рвоты.

Беременность Новосильцевой протекала трудно, сопровождаясь тяжелой интоксикацией. Есть она могла только кислую капусту или соленые огурцы, но в трапезной монастыря приходится, чтобы не привлекать внимания со стороны и не вызвать подозрений, давиться картошкой с жареным луком на постном масле.

В монастыре она находилась уже неделю, настоятельница, после разговора с Яковлевым, дала ей отдельную келью и не требовала соблюдать устав. Яковлев вместе с матросом Гончарюком нашел убежище у богатого крестьянина в предместье, где Гончарюк находился под видом механика, которого хозяин выписал из города, чтобы тот починил лобогрейку, а Яковлев получил кров как странствующий черный монах.

После прощания с отрядом они решили уходить втроем на Восток, пробиваясь в Харбин и дальше через Америку в Европу. Но прежде Яковлев все-таки решил сделать еще одну попытку освободить Романовых.

– А потом куда мы с таким довеском? – не согласился Гончарюк. – Больная женщина, больной не ходячий мальчик, три девушки и совершенно бестолковый мужик! Мы с ними и десяти верст от города отойти не сумеем! И еще прислугу наверняка придется таскать с собой. Доктора уж точно!

– Павел Митрофанович! – сказал Яковлев. – Ты, безусловно, прав. Но, как гласит мудрая пословица – была шея, хомут найдется. Вытащим их, а там и спрятать и, главное, использовать их сумеем. В данном случае нам просто понадобится принять несколько дополнительных мер. Действительно, пешком мы далеко не уйдем, значит, нужен автомобиль, причем, грузовой. Нужен водитель, но тут, правда, легче: я могу повести автомашину. Нужен запас горючего верст на триста. Тоже выполнимо. Но самое главное, нужны еще люди – пять или шесть стволов, не меньше. Желательны два ручных пулемета. К счастью, это самое главное у нас уже есть.

Распуская отряд, Яковлев оставил себе целый арсенал, часть которого хранилась в риге здесь же. Своего командира отказались покинуть Чудинов, Гузаков и еще шестеро надежных и опытных бойцов. Сейчас они ждали в деревне Коптяки – в девяти верстах к северу от Екатеринбурга.

Оставалась самая трудная задача – проникнуть в дом Ипатьева и благополучно выйти из него вместе с пленниками. И тут Яковлеву повезло: он вошел в контакт с Авдеевым после того, как комендант совершенно неожиданно сделал арестованным послабление. Комендант сначала послал в монастырь для переговоров с настоятельницей доктора Деревенько, потом под покровом ночи явился сам в монастырь и предложил матери Августине помогать семье.

Когда же Яковлев решил, что настало время встретиться с Авдеевым, выяснилось, что комендант Дома особого назначения прекрасно знает, кто такой Константин Мячин и никогда не мог подумать, что Яковлев и Мячин – одно и то же лицо. После осторожного и долгого прощупывания друг друга Авдеев согласился помочь побегу. Но потребовал гарантии безопасности как перед красными – и их обещал ему комиссар Яковлев, личный агент Ленина и Свердлова, так и перед белыми – и эти гарантии ему дал царский офицер и сотрудник разведуправления генштаба Стоянович.




– На случай прихода белых лучшая гарантия – Романовы, – добавил Яковлев. Надежнее быть не может. Что же касается красных, то здесь главная роль принадлежит доктору Деревенько. Он должен создать о тебе в чека самое хорошее мнение. Тут все зависит от тебя. Только вот что учти: насколько мне известно, террор по отношению к Романовым не понравился некоторым высокопоставленным постояльцам Американской гостиницы[160]. И хорошо, что ты вовремя его прекратил, иначе очень скоро «прекратили» бы тебя. Сейчас самая лучшая тактика – поблажка в отношении питания, но ужесточение режима в остальном: сократить прогулки, строгое соблюдение распорядка, может быть парочка, внезапных обысков… И одновременно показательные репрессалии для одного-двух караульных, которые обкрадывали Романовых. Сейчас т должен создать о себе мнение одинаковое для обеих сторон: «Зверь, но справедливый зверь».

– Завтра же, – пообещал Авдеев, – сокращу им прогулки до получаса. Нет, до пятнадцати минут.

– Еще что-нибудь нужно – но не из арсенала маркиза де Сада.

– Нет, совсем запретить им ходить в сад не могу, – отказался Авдеев. – Это уж чересчур. И мальчишка больной – у него ничего больше нет для развлечений. Он с папашей как выходит – так у них разговоры, философия там у них… – с каким-то оттенком зависти сообщил Авдеев.

– Да, я это и имел в виду, – усмехнулся Яковлев. – Но что-нибудь еще надо для демонстрации гуманного зверства.

– Вот! Придумал! – обрадовался Авдеев. – Запретить пользоваться электричеством после девяти вечера. Но свечами пусть пользуются… Или вот еще: предложу Лукоянову, председателю чека, чтоб он запретил свободный поход Деревенько!

– Насчет доктора – хорошая мысль! – одобрил Яковлев. – Очень хорошая. Конечно, полностью чека не запретит его посещения: они тоже хотят его использовать в дальнейшем «в темную». Но сократить – сократят. Да и они сами, наверное, уже опасаются, чтоб не стал доктор агентом белых или… нашим агентом – нашим с тобой.

– А ты. Костя? Что-то я не пойму тебя сейчас! – вдруг спросил Авдеев. – Ты все же за белых или за красных?

Яковлев покачал головой, потом забрал полу ряс, достал из кармана своих военных брюк трубку, в которой оставалось немного табака, но спохватился и сунул ее обратно.

– Еще не хватало, чтобы чернецы табак курили, – хмыкнул Авдеев. – Ну, так скажи мне!..

– Я, Саша, за нас с тобой, – медленно и веско ответил Яковлев. – То есть за красных, но без троцких и голощекиных. Уже сейчас голощекины въезжают на нашем с тобой горбу в их собственный рай. Так что, Саша, друг мой, много еще русской крови прольется… Ты понимаешь меня?



– Чего ж тут не понять?.. – проговорил Авдеев. – А царя зачем освободить хочешь? Скажу тебе честно, мне жалко стало почему-то… Нет, не его! Детей. Они-то ни при чем. Но вот ему лично я никогда не прощу ни японской, ни германской – сколько моих сродственников и друзей было убито зазря! Кровавый Николашке – он Кровавый и есть! И суровый беспощадный суд трудового народа должен над ним свершиться! Но ты все ж таки скажи мне, Костя, зачем он тебе? Опасное ведь дело. А пользы? Народу? Или вот нам с тобой – какая польза?

– А ты, Саша, – спросил Яковлев, – зачем прислал к ним монахинь с молоком?

– Ну… – замешкался Авдеев. – Так я же тебе сказал: детей жалко. Тут все просто.

– Ну, вот и я тебе скажу правду, – ответил Яковлев. – В чем ты, безусловно, прав – царя надо судить. И я сам Николаю о том же честно говорил. И Ленин того же хочет, и это правильно. Но все делать по закону, по суду! А дети, ты совершенно правильно говоришь, не могут отвечать за его ошибки и даже преступления. Я тебе больше скажу: из них – из девочек и мальчишки тоже – могут вырасти хорошие граждане новой России. Они по сути своей ребятки-то хорошие.

– А вот ежели… – засомневался Авдеев, – ежели Антанте или немцу захочется возвернуть их на трон?

– Желания иностранцев мало, – заявил Яковлев. – Нужно, чтоб того же захотела вся Россия или хотя бы большая часть. Она этого не хочет – ни белая, ни красная. Но я тебе не сказал самого главного. У Николая есть возможность очень серьезно смягчить свою участь и тем повлиять на будущий приговор суда. И он, кажется, это готов сделать. У него есть возможность помочь нашему социалистическому Отечеству. И хоть частично искупить вину. И его помощь сейчас ой как нужна! Вот Ленин меня и послал сюда, чтобы дать царю такую возможность – послужить и помочь Советской России. Голощекин и Заславский его перехватили.

– Стой! – вскочил Авдеев, и глаза его загорелись. – Так ты и есть комиссар Яковлев?! Враг народа?

– Ты уверен, что я враг?

– Так Шайка тебя называет, – оправдываясь, сказал Авдеев.

– Да, – усмехнулся Яковлев. – Вся их шайка! Вот ты сам и реши, кто настоящий враг народа и с кем ты.

– Лады! – заявил Авдеев и протянул Яковлеву руку. – Поработаем вместе.



Подготовка к бегству шла неторопливо, но основательно. Наконец, был назначен срок – день выдачи жалованья охране. Почти все охранники, несмотря на все усилия и драконовские меры Медведева, умудрялись в этот день напиваться. Авдееву так и не удавалось дознаться, кто приносит в дом денатурат. Но теперь у него была задача противоположная – не пресечь пьянство в день получки, а дать ему волю. Скоро он намекнул Романовым о возможном отъезде и просил держать все в секрете[161].

Но неожиданное событие все перевернуло.



За три дня до намеченного срока побега, когда Авдеев передал Николаю, чтобы Романовы были окончательно готовы, и одновременно во всеуслышание грозно запретил арестантам пользоваться после девяти вечера электричеством, вечером к ним пришли Зотов и Клещев, деликатно испросив разрешения войти.

– Вы ж понимаете, – оправдывался Клещев, – не мы виноваты, что электричество не дают включать…

– Понимаем-понимаем! – проворчала Демидова. – Все? Покаялись? Теперь марш по своим делам. У вас их больше, чем у нас.

– Мы вот хотели попросить… – смущенно проговорил Зотов. – Кого-нибудь из барышень..

– Чьто еще просить? – надменно осведомилась Александра. – Какие еще могут быть просьбы к парышням?

Зотов и Клещев нерешительно переглянулись. Потом Зотов шагнул вперед.

– Там у нас пианина стоит… никто не знает, как она заводится и играет, – он даже слегка вспотел. – Ну и… можно попросить барышню, которая умеет запустить машину… А то мы искали механизм, искали, да так и не нашли. Хочется послушать, а то скучно.

– Мама! – крикнула Анастасия. – Они решили, что это механическое пианино!

Девочки засмеялись, но не обидно, однако, смутили охранников еще больше. Даже Александра бросила в сторону дочерей укоризненный взгляд и строго поджала губы.

– Это не механический, это настоящий инструмент, – сказала Татьяна. – Он сам не играет. Нужен музыкант.

– Барышни добрые, – попросил Клещев. – А вы ведь умеете? Я знаю, все барышни из господских домов умеют на пианинах пальцами стучать, а уж вы-то должны еще лучше – вы ж из самого что ни есть господского дома!.. Выше не бывает.

– Пальцами стучать – это я умею лучше всех! Лучше не бывает! – воскликнула Анастасия. – Мама, мамочка, можно пальцами постучать немножко? – стала упрашивать она. – Все равно делать нечего при свечке.

Александра взяла маленькие щипчики, поправила свечной фитиль – она читала Нилуса. И посмотрела на Татьяну. Та слегка пожала плечами. Мать кивнула, и Татьяна с Анастасией отправились в караульную.

Здесь электричество горело вовсю, и стояло кабинетное пианино. Татьяна открыла верхнюю крышку и заглянула под нее. Струны и молоточки были усыпаны пеплом, на дне валялись окурки, в угол около басов засунута пустая бутылка из-под денатурата.

– Отворите окно! – приказала Татьяна. – Дышать нечем.

Клещев с треском распахнул рамы, и в комнату ворвался чистый воздух, полный аромата фруктовых садов.

Татьяна стала снимать вертикальную крышку, обнажая внутренности инструмента. К ней на помощь ринулся Зотов.

– Тряпку! – приказала она. – Только чистую и влажную.

Он мигом притащил из ванной чистое и влажное солдатское полотенце и принялся, по приказу Татьяны, осторожно вытирать пыль и пепел внутри пианино, выковырял все окурки. И когда инструмент был более-менее очищен, Татьяна села за него и сыграла до-мажорное арпеджио, пройдясь по всем октавам. Пианино было настроено плохо, струны выдавали звук с дребезжаньем, словно битые бутылки, но все равно, когда она сыграла арпеджио и пальцы Татьяны замерли, охранники, онемев от чуда, с изумлением глядели на нее и на желтовато-перламутровые клавиши. Анастасия закричала:

– Теперь я! Чур я! – и почти столкнула своим бедром сестру с круглого вертящегося стула.

– А теперь требую полного внимания! – заявила Анастасия она, положив пухленькие пальчики на клавиши. – Танцуют все! Танцуйте! Маэстро исполняет особое произведение по особой просьбе благородной публики! Единственный концерт проездом за границу в Европу! Только один концерт!

И, весело колотя по клавишам, она выдала «Собачий вальс».

– Танцуйте, танцуйте! – приказала она охранникам, которые стояли с нелепо расставленными руками, не зная, что делать. – Барышня! – приказала она Татьяне. – Смелее! Покажите пример! Вы не в Смольном институте благородных девиц!

Татьяна, чуть покраснела и, взявшись за юбку, медленно и изящно закружилась в вальсе. Зотов и Клещев, потоптавшись на месте, принялись неуклюже, по-медвежьи поворачиваться на месте. Татьяна сделала легкий пируэт, Клещев попытался его повторить, но не удержался и с грохотом упал, свалив заодно два стула. Музыка оборвалась.

– Хватит! – заявила Анастасия. – Маэстро устал, а зрители и слушатели и так приведены в экстаз. Даже падают. Совсем музыканта замучили!

Она раскраснелась, глазенки горели, на носу выступили капельки.

– Фу! – Анастасия обмахивалась ладонью. – Хочу на воздух.

Клещев и Зотов переглянулись. Зотов пожал плечами и кивнул.

– Хорошо, барышня Ваше Высочество Анастасия Николаевна, – сказал Клещев. – Я провожу вас в сад. Только, пожалуй, тихо, чтоб никто не увидел и ничего не услышал. А то мне сильно достанется. А вы тут играйте музыку, чтоб думали – мы тут все сидим.

Татьяна села на стульчик, потом подкрутила сиденье повыше, положила руки на клавиши, закрыла глаза и – сначала едва слышно, пианиссимо, начала «Колыбельную» Моцарта. Незамысловатая, но нежная и сладкая мелодия зазвучала громче в прокуренном грязном помещении и каким-то волшебным образом, словно серебряным светом, очищала его от всей мерзости, накопившейся тут за последние месяцы. Татьяна, взяв крещендо, достигла нужного уровня и тихонько запела:



Спи, моя радость, усни.

В доме погасли огни.

Дверь ни одна не скрипит.

Мышка за печкою спит.

Птички затихли в саду.

Рыбки уснули в пруду.

Глазки скорее сомкни.

Спи, моя радость, усни.

Усни…





Она прошлась пассажем сверху вниз и вдруг – почувствовала прикосновение к своим плечам. Она легонько вскрикнула, открыла глаза и натолкнулась на горящий взгляд Зотова. Он тяжело дышал, словно запаленная лошадь, зрачки его расширились на всю радужку, грудь ходила ходуном.

– Ой! – тоненько вскрикнула Татьяна, встала со стула и чуть не упала.

Зотов обхватил ее железными руками, навалился на нее и поволок к железной кровати.

– Ой! – еще тоньше и слабее вскрикнула девушка, не имея даже сил вздохнуть, потому что Зотов сжал ей грудную клетку до боли. Татьяна стала задыхаться.

Ужас пронзил ее всю – от макушки до кончиков пальцев ног. Ей показалась, что она рассыпается, растворяется по клеточкам и сейчас умрет, потому что не были ни сил, и возможности сопротивляться мощной хватке Зотова, который неотвратимо тащил ее к кровати. Ее ноги волочились по полу, и она потеряла одну туфлю. Но она сумела упереться ногой в ножку кровати, потом попыталась зацепиться за нее другой ногой, обутой, но и вторая, растоптанная, туфелька тоже слетела с ноги. Татьяна пошатнулась и рухнула на койку, больно ударившись головой о железную спинку. Огненная вспышка в мозгу ослепила ее, она на секунду потеряла сознание, потом в глазах потемнело, но девушка пришла в себя. Она обнаружила, что Зотов давит на нее всей невыносимой тяжестью своего немытого тела, от которого запахло свиным навозом. Левой рукой он сдавил ей грудь, а правой стаскивал с нее трусики. Но они застряли, резинка больно впилась ей в поясницу, и Зотов кряхтел, пытаясь резинку разорвать.

– Стойте! Не смейте! – жалобно и тоненько вскрикнула Татьяна, когда ей удалось набрать немного воздуху в грудь. – Прекратите! Прошу вас!

– Молчи, девка! – прохрипел Зотов и зажал ей левой рукой рот, продолжая правой сдирать трусики. – Молчи девка, ты еще не пробованная… не пожалеешь… молчи!

Он изо всех сил рванул правой рукой. Резинка лопнула, трусики пошли вниз. Он на минуту отпустил Татьяну, расстегивая штаны, она снова тоненько крикнула:

– Помогите! Спасите!

Тут раздался удар и за ним звон стекла. Зотов замер, удивленно вытаращился на Татьяну и, обмякнув, свалился на нее. По его лбу быстро потекла кровь, и капли упали ей на грудь, показавшуюся из-за разорванного бюстгальтера.

Она изогнулась из последних сил и выбралась из-под Чайковского, вскочила на ноги, увидела у двери совершенно белую Анастасию, закусившую пальцы, и хмурого Клещева, который держал в правой руке горлышко от бутылки.

– Простите, барышня, – глухо сказал Клещев. – Простите. Он совсем с панталыку съехал…

Татьяна ринулась к выходу.

– Татьяна Николаевна! – остановил ее умоляющий голос Клещева.

Она остановилась – он протягивал ей туфельки.

– Пожалуйста, – говорил он, – не надо никому говорить!.. Если можете… Мы его сами накажем! Анастасия Николаевна!..

Татьяна схватила туфли. Сестры, ничего не ответив, исчезли в своей комнате.

Татьяна беззвучно проплакала всю ночь, пока не кончились слезы. Прижавшись к сестре, молчала Анастасия, и у нее по щекам слезы стекали до рассвета. Ольга и Мария проснулись с рассветом, шепотом пытались узнать, что случилось, но Татьяна отвернулась, а Анастасия прошептала: «Все прошло. Потом скажу. Не разбуди маму!..»

Потом ни Татьяна, ни Анастасия на все настойчивые просьбы сестер правду так и не сказали. «Лиф случайно порвала, – объяснила Татьяна. – Когда пианино чистила от мусора». Отец поверил, мать не поверила ни единому слову, как и Демидова. Александра, посоветовавшись с Нютой, решила, что сейчас приставать к Татьяне с вопросами не следует. Нужно подождать и девочки сами скажут правду. Но Демидовой ничего рассказывать было не надо. Она все поняла с первой секунды и в тот же день молча определила виновника. И он понял по ее взгляду, что будет наказан, и, наверное, очень жестоко, потому что за дело возьмется она сама.

Неизвестно, дошел ли этот случай до Американской гостиницы и в каком объеме, однако, весь день и следующий охрана ходила вся встревоженная, молчаливая и даже какая-то взъерошенная. Два раза заходил озабоченный Авдеев. Смотрел молча на Татьяну и Анастасию, порывался что-то спросить, но, махнув рукой, уходил. Вечером зашел еще раз и опять, ничего не спросив, ушел. Больше Романовы его не видели никогда.

Через день они обнаружили, что охрану сменили – были сплошь чужие люди. Не осталось ни одного рабочего. Внешний караул несли родионовские латыши. Внутри были почти все военные, но несколько человек старых остались, среди них был и Клещев.

Вечером перед ужином к Романовым зашел среднего роста человек, с коротко остриженными курчавыми волосами, аккуратной черной бородкой и небольшими усами. Он был весь в черном.

– Позвольте представиться, – глубоким приятным басом сказал он. – Я новый комендант. Меня зовут Яков Михайлович Юровский.



Войдя к настоятельнице, сестра Георгия, как и ожидала, увидела у нее комиссара Яковлева, одетого в черноризца. На груди у него был простой кипарисовый наперсный крест.

– Ну, вы тут побеседуйте, дети мои, – произнесла мать Августина, – а я через десять минут вернусь.

– Что-то произошло? – с тревогой спросила Новосильцева.

– Да, возлюбленная сестра моя Георгия! – сказал Яковлев.

– Прошу тебя, шутки потом! – в ней невольно стало подниматься раздражение.

– В доме сменилась охрана, сменился комендант, – сообщил Яковлев, целуя ей руки. – Авдеева убрали. Кто-то из его солдат попытался изнасиловать одну из дочерей. Сменили почти всех. Комендантом назначен некто Юровский – из чека. С этим типом у нас ничего не выйдет. Будем брать дом силой. Операцию назначаю на 18 июля в час ночи. Пока все. Сделай так, чтоб мать Августина еще раз отправила тебя к ним с продуктами или под другим предлогом. Предупреди.

– Я сделаю, если ты так решил, – сказала Новосильцева. – Но… – она остановилась. – Может… бросить нам все это? Риск большой, а возможный выигрыш – нуль. Ты же все равно Романова отдашь Ульянову?

Яковлев пристально посмотрел на нее.

– Последняя попытка! – твердо сказал он. – Чтобы потом совесть не мучила. Получится – уже через два-три дня будем в Кремле. Не получится – через неделю будем в Харбине.



25. ПОДГОТОВКА



ЕДВА поезд тронулся, Голощекин засунул свой офицерский чемоданчик под диван, уселся поудобнее и бросил усталый взгляд в окно. За толстым стеклом медленно проплыли грязные и облупленные станционные постройки, потом побежали густо-зеленые деревья, освещенные вечерним солнцем. А когда поезд вышел за город, резво застучал на стрелках и мимо вагонного окна потянулся белый паровозный пар вместо черно-коричневого, вонючего и пыльного дыма (паровоз явно топили углем, смешанным с торфом), военный комиссар Урала снова вытащил чемоданчик, достал из него фляжку и положил на столик.

Еще он извлек из чемоданчика грязноватую граненую стопку ровно на сто граммов, две копченых воблины, которые ему выдал каптенармус управления хозяйством ВЦИК – злобноватый толстый субъект, похожий на проснувшегося зимой сурка. Прежде чем выдать, толстяк предварительно взвесил на руках обе воблины, словно раздумывая, отдавать одну или две, потом посопел, тяжело вздохнул и, не скрывая сожаления, протянул Голощекину обе. Подсунул ведомость и буркнул:

– Распишитесь!

– В чем?

– Что паек получили. По норме командировочного.

Голощекину это не понравилось.

– Может, все-таки, по норме командира? Я – командир. И не просто командир, а комиссар. Военный комиссар Уралсовета, столица – город Екатеринбург. Вторая родина товарища Свердлова! – строго добавил он.

– У нас, в этом помещении, нет командиров и комиссаров. Все, кто ездют, для нас – командировочные! – злобно заявил сурок.

– А товарищ Свердлов?

– И товарищ Свердлов здесь тоже командировочный, – ответил каптенармус.

– Плохо-таки у вас тут устроена организация, – заметил Голощекин. – Разве ж так можно кормить начальство? В наших краях такового нет!

– «Какового» устроили, «такового» и есть! – огрызнулся сурок. И не давая Голощекину задать естественный вопрос: «А отчего ты такой толстый?», он внезапно сообщил: – Вам положен коньяк – двести пятьдесят граммов, дорожные. Будете брать? Или не надо? Шустовский… Больше нигде не найдете.



Голощекин сначала очистил одну рыбину. Потом, немного подумав, аккуратно стащил золотисто-коричневый чешуйчатый чулок со второй. Налил полстопки коньяку – по остро-дубовому аромату, действительно, шустовский. Едва оторвал кусочек воблы, как раздался деликатный стук. Дверь наполовину отъехала в сторону, в купе просунулась голова усатого кондуктора в форменной фуражке.

– День вам добрый, уважаемый гражданин пассажир! – сказал проводник, чуть поклонившись.

Голощекин чуть кивнул.

– Что? – спросил он. – Чего тебе?

– Мне – совсем ничего, уважаемый гражданин пассажир, – почтительно сообщил кондуктор. – А вот в нашем вагоне… едет другой важный гражданин пассажир. Через два купе от вас.

– Ну и что с того? – удивился Голощекин.

– Они спрашивают, не изволите ли вы с ними повидаться, – ответил проводник.

– Что еще за гражданин? – Голощекин недовольно посмотрел на проводника, потом на свой стакан.

– Да так… – пожал плечами проводник. – Серьезный такой… В шляпе. Не снимает.

– Что не снимает?

– Шляпу не снимает, – терпеливо пояснил проводник. – С виду такой приличный господин, то есть гражданин. На иностранца похожий. Вроде даже на еврейского раввина.

– Какие еще раввины? – хмуро спросил Голощекин.

– Не знаю, – сказал проводник. – Только похож. И желает вас видеть.

– Зачем еще? – с легким раздражением проговорил Голощекин. – Знать не знаю никаких раввинов!

– И я, с вашего позволения, не знаю, – шевельнул усами кондуктор. – Только настаивают-с.

Голощекин немного подумал, снова посмотрел на свою воблу, на полную стопку.

– Ну, хорошо, – наконец согласился он. – Пусть зайдет.

– С вашего-с позволения… – сказал проводник. – Он сам просит вас к нему соизволить. Если, говорит, у вас такая возможность появится в сей же час.

– В сей час? – возмутился Голощекин. – Он что – папа римский?!

– Никак нет, гражданин барин, – почтительно возразил кондуктор. – Я ж говорю: на раввина еврейского похож-с.

– Какого черта? – повысил голос Голощекин. – Что еще за евреи? Здесь что – синагога?

– Никак нет-с, гражданин комиссар! – вытянулся проводники. – Здесь курьерский поезд экстренного назначения!

– Откуда тебе известно, что я комиссар? – подозрительно прищурился Голощекин.

– Не могу знать – совсем не известно-с! – ответил кондуктор. – Только, воля ваша, и так видно.

Голощекин еще немного поразмыслил.

– Скажи ему, что мне некогда по раввинам бегать. А коли у него что ко мне есть, пусть зайдет. Завтра. Часов двенадцать. Или лучше в девять вечера. Тоже завтра.

– Слушаюсь, – взял под козырек кондуктор и задвинул дверь.

– Стой! – вдруг крикнул ему вслед Голощекин. – Стой, тебе говорю!

– Где он? – спросил Голощекин.

– Так я же сказал – через два купе.

– Я подумаю, – бросил комиссар. – Ничего ему не говори. Иди.



Состав набрал полный ход. Это был хороший поезд, он состоял всего из пяти вагонов и двух паровозов – один спереди, другой сзади. Поезд имел статус литерного, шел прекрасным ходом, везде получая зеленый свет, остановки были редкими и короткими. Голощекин прикинул, что этак дня через три с половиной он будет дома.

Ехали в поезде новые чиновники новой власти, военные и отчетливая категория пассажиров, трудно поддающихся определению. Впрочем, опытный глаз в них сразу узнавал тех, кого тогда стали называть мешочниками. Но это были не те обычные несчастные мешочники, которые носились из города в деревню, а потом обратно, чтобы выменять на последние драгоценности жены или на новые советские рубли хоть какую-то еду: с полпуда муки, флягу постного масла – о сливочном уже забыли; иногда удавалось купить кусок сала, и уж в совсем редком, счастливом случае – окорок. Советские дензнаки крестьяне брали неохотно – больше спрашивали царские николаевки, не отказывались от керенок. Но тот люд ездил совсем в других поездах, – переполненных полупьяными солдатами, беженцами, переселенцами, а также скромными и подчеркнуто вежливыми молодыми и средних лет мужчинами в военной форме с чистыми полосами на плечах от свежеспоротых погон. Бывшие офицеры толпами направлялись на юг, на Дон, где генералы Корнилов и Деникин собирали белую Добровольческую армию. Те мешочники сразу бросались в глаза: лица у них казались одинаковыми из-за несмываемого постоянного страха. Новая власть ввела режим военного коммунизма, свободная торговля продовольствием была запрещена. И из-за двух-трех килограммов муки такой мешочник мог быть в любую минуту расстрелян на месте.

Но в голощекинском поезде спекулянты были публикой другого толка. Аккуратно, и даже модно, на заграничный манер, одетые, с постоянной, слегка презрительной улыбкой на гладких и блестящих лицах, они узнавали друг друга в толпе сразу, легко знакомились и держались особняком. Единственное, на кого они направляли свое снисходительное внимание – на знакомых или полузнакомых бывших царских чиновников, перешедших на службу советской власти. Теперь все они были совслужащими, направлялись в срочные командировки и всячески подчеркивали свою кастовость и презрение ко всем без исключения.

Голощекин взял стопку и кусочек рыбы, но, еще поразмыслив, снова поставил стаканчик, отвинтил крышку фляги, вылил коньяк обратно, положил флягу в чемоданчик. Воблу, истекающую прозрачным светло-янтарным жиром, завернул в «Известия Советов Депутатов», положил ее туда же, закрыл чемодан на ключ и вышел. Увидев в коридоре проводника, который хлопотал около титана с кипятком, Голощекин подозвал его кивком. Тот бросил свои щепки и подбежал.

– Ну, – спросил Голощекин. – Где твой раввин?

– Да он, наверное, не раввин, гражданин комиссар, – шепнул проводник, – Это я просто так сказал. Другого слова не нашлось.

– А! – кивнул Голощекин снисходительно. – Ну, раз не нашлось – показывай.



И посторонился, давая дорогу проводнику.

Тот остановился у третьего купе, постучал и с легким поклоном пригласил Голощекина.

Войдя, Голощекин увидел сидящего в полутьме у окна пожилого человека в черной длинной хламиде и такой же касторовой шляпе. Он повернул на звук открывшейся двери бледное, в черной бороде лицо, и Голощекин узнал в нем Якоба Шиффа[162].

– Рав Якоб! – удивленно произнес Голощекин и поклонился. – Не ожидал, что вы здесь.

– Ну, как же… как же, сын мой, понимаю, – снисходительно ответил Шифф. – Запомните: я всегда там, где нужнее всего. Это часто бывает неожиданно. Садитесь, прошу вас.

Голощекин осторожно сел на край дивана напротив.

– Ну, расскажите, сын мой, – спросил Шифф, перейдя на идиш. – Что происходит в ваших сферах?

– Да так… – неопределенно произнес Голощекин. – Хорошего, наверное, немного.

– Чем же кончился ваш главный разговор с нашим общим другом? – поинтересовался Шифф.

– Вы имеете в виду… – начал Голощекин.

– Да, Свердлова, – подтвердил Шифф, – именно его. Какое приняли решение?

Голощекин с уважением посмотрел на рава Шиффа.

– Вы и об этом знаете? – произнес он.

– Не все. Не все знаю. Но знать должен, – скромно сказал Шифф. – Ну, так вы можете мне что-нибудь про то сказать? – спросил он по-русски.

– Ленин категорически против, – ответил Голощекин.

– А Янкель? – спросил Шифф.

– Ни да, ни нет, – ответил Голощекин. – Вернее, и да, и нет.

– А почему «нет»?

– Видите ли, рав Якоб… Ленин и Троцкий уперлись – только суд и больше ничего. Но мне кажется, что у Ленина есть еще какая-то своя тайная гадость. Он что-то еще задумал, но молчит про свою тайну.

Шифф откинулся на спинку дивана, посмотрел в окно. Там уже темнело, и последние лучи солнца скользили по потолку купе.

Они некоторое время молчали под стук вагонных колес. Наконец Шифф повернулся к Голощекину и произнес неожиданно грубо:

– Так что же он, по-вашему, может задумать, этот лысый гой?

– Понятия не имею, рав Якоб, – признался Голощекин.

– А с чего ты, сын мой, решил, что у него все-таки что-то особенное на уме?

Голощекин несколько помедлил и осторожно произнес:

– Я не решил, рав Якоб. Мне так кажется. Если можно сказать, я это чувствую. Он не такой простачок, каким кажется. Это хитрый… товарищ! Но его хитрость я хорошо чувствую, – уже увереннее повторил Голощекин. – Не исключаю, что у них с Троцким сговор. Лейба вообще совсем себя вообразил, как будто он наш новый царь Соломон!

– Неужели Соломон? И он настолько неумно себя ведет? Трудно поверить. Он был неглупым. И под свой разум он и получал деньги в Америке от… серьезных контрагентов. Так какие же здесь у них могут быть свои намерения? – в раздумье произнес Шифф. – И что им скрывать?

– Не знаю… – вздохнул Голощекин. – Не знаю, рав Якоб. Думаю, что и суд ихний – тоже какой-то хитрый цирковой вольт.

– Может быть, у них на уме, – предположил Шифф, – имеется в виду только выдача всей романовской семьи Германии, а не только женщин? Но здесь никакой тайны нет.

– Ну да! Так тоже можно подумать, – согласился Голощекин. – Только о выдаче разговоры уже затихли – и в ЦИКе, и в Совнаркоме. И немцы не напоминают. Уже давно можно отправить Романовых. Условия самые благоприятные. Для немцев, – добавил Голощекин.

– Так-так, – отозвался Шифф. – Для немцев…

– Именно немцев я и имею в виду, – подтвердил Голощекин. – Но пока же Романовы у нас, смею вас заверить, многоуважаемый рав Якоб, то они в надежных руках.

– Хорошо, – сказал Шифф. – Я уже понял, какая у них тайна. Давно понял. И сейчас понял еще раз. А что вы скажете, сын мой, на то…

Раздался стук в дверь.

– Да, пожалуйста, войдите, – приветливо сказал Шифф.

Вошел кондуктор. В руках он держал стаканы в серебряных подстаканниках.

– Будьте любезны, – сказал проводник. – Не изволят ли господа чайку?

Голощекин удивленно поднял бровь.

– Ох, извиняюсь! – испугался проводник. – Я только хотел предложить гражданам пассажирам чайку.

– Поставь! – приказал Голощекин.

Тот поставил на столик стаканы и торопливо вышел.

Шифф взял стакан, понюхал, потом осторожно сделал крохотный глоток и брезгливо поставил на место.

– Не пойму… Что это? Вы в этой стране больше живете…

Голощекин отпил из своего стакана и с сомнением сказал:

– Кажется, здесь где-то рядом был чай… Но по нынешним временам, рав Якоб, наверное, во всей России чая нет. Русские пьют черт-те что. Заваривают сушеную морковь, сушеную свеклу… Этих гоев не понять. Нет, чтобы купить пару железнодорожных вагонов хорошего заграничного чая. Хотя бы для партийных вождей в Москве. И на местах…

– Где купить? У кого? – поинтересовался Шифф.

– Ну, хотя бы… Ну да! – поправился Голощекин. – Англичане, конечно, не продадут. А немцы и сами забыли, что это такое чай, что такое кофе. Хотя… может быть, ассоциация американских трудовых производителей могла бы помочь? – бросил он быстрый взгляд на Шиффа.

– Да, наверное, могла, – согласился Шифф. – Но теперь, после брестского мира и всего, что происходит вот здесь, вряд ли что-нибудь получится. Но ничего! У нас всегда есть запасный вариант на все случаи жизни.

Шифф встал, открыл дверцу гардеробного шкафа, извлек небольшой саквояж блестящей коричневой кожи – с такими ходят русские земские врачи.

– Так-так! – с легким лукавством произнес Шифф. – Чемоданчик, чемоданчик, что в тебе есть?..

Хлопнул в ладоши, и неожиданно в руке его, словно у фокусника, из пустоты возникла четырехугольная жестяная банка, украшенная черно-красно-золотыми иероглифами. Шифф усмехнулся в ответ на удивленный взгляд Голощекина, поставил банку на столик и сделал едва заметное движение бородой в сторону двери. Голощекин поднялся, открыл дверь купе и высунул голову в коридор и крикнул:

– Кондуктор! Кондуктор! Эй, быстро сюда, кондуктор!

Тот мигом оказался рядом.

– Вот, – приказал Голощекин, указывая на банку. – Возьми и сделай два стакана.

– А, может, самоварчик? Не желаете самоварчик?

– Ты глухой? – мрачно поинтересовался Голощекин. – Глухой на железной дороге служит?

– Никак нет!.. – испугался кондуктор. – Не глухой! В сей же момент, с превеликим удовольствием, сию минуту, уважаемые граждане-господа пассажиры-комиссары, будет сделано!

Через пять минут на столике стояли два стакана настоящего китайского чая. Душистый аромат распространился по купе. Рядом проводник поставил блюдце с двумя угловатыми осколками настоящего кускового сахара, сверкнувшего белизной.

– С тех еще времен, – доверительно сообщил проводник.

– Что же, придется взять, – буркнул Голощекин, – если советского нет. Ступай!

Но кондуктор не уходил.

– Это… гм… понимаете ли… – взглядом показал он на сахар.

– Понимаю, – ответил Якоб Шифф и обратился к Голощекину. – У вас найдется?

Голощекин нехотя полез в карман и вытащил три бумажки – тридцать тысяч советских рублей, бумажку в двести керенских и «петеньку» – царскую синюю пятерку с изображением Петра Первого.

– Вот – какую желаешь?

– А мне бы вон ту желательно, – скромно указал проводник на императора.

– Странные у вас, однако, предпочтения, гражданин подданный советской России! – неодобрительно отметил Голощекин. – Вы что же, сторонник кровавого самодержавия?

– Нет-нет-нет! – испуганно затряс головой проводник. – Просто я…

– Ну – что «просто»? Что молчишь? Отвечай, что тебе «просто»? Может, ты просто коллекционируешь старые деньги?

– Да-да! я это… коллекционирую!.. – с облегчением подтвердил кондуктор.

– Ну, тогда это слишком дорогая бумажка, – заявил Голощекин. – Возьми советские рабоче-крестьянские и сдачи не надо – купи на нее все, что твоя душа пожелает.

Проводник торопливо сунул тридцатитысячную в карман и исчез.

– Да… да… – покачал головой Якоб Шифф. – Не сразу появляются новые привычки в революционном обществе. Вы лучше скажите мне, сын мой, какие, в большом и конечном итоге, новости вы везете в город вашего детства? – с хрустом откусил кусочек сахара своими заграничными зубами Шифф.

– Позвольте вам сказать, рав Якоб, – мрачно заметил Голощекин, – что Екатеринбург – город не моего детства, а Янкеля Свердлова. И везу я туда не очень приятные новости. На прощание наш Янкель мне так и сказал: «Филипп, так и передай товарищам из Уралсовета, что ВЦИК официальной санкции на расстрел не дает!»

– Что-то я вас не понял, сын мой, – пронзительно глянул на Голощекина Шифф. – Какой санкции не дает ВЦИК на расстрел Романовых?

– Официальной, рав Якоб. Официальной санкции не дает. Вы совершенно правильно меня поняли, – ответил Голощекин.

– Ага! – важно кивнул бородой Шифф, откусил второй кусочек сахару и медленно запил его. – Он говорил только о главном персонаже? Или обо всех? – спросил Шифф немного погодя.

– Мы, многоуважаемый рав Якоб, не уточняли.

– Так-так-так, – снова несколько раз кивнул Шифф своей бородой. – Ну, а какие у вас намерения после этого интересного разговора с главой всей России, сын мой Исаак? – посмотрел он из-под бровей на Голощекина.

Голощекин удивленно воззрился на Шиффа.

– Но как же, многоуважаемый рав Якоб… Какие у меня еще могут быть другие намерения? Я полагал, что мои вам хорошо известны… Такие намерения, какие можут родиться с помощью вашей бесконечной мудрости, которую знает весь правоверный мир.

Шифф снова медленно кивнул бородой.

– Да… сын мой, да. Верю, что ты послушный мальчик. И не обманешь надежд, которые на тебя полагает множество очень уважаемых людей в разных странах, в том числе и в той, откуда я приехал.

– Что вы имеете в виду, рав Якоб?

Шифф с удивлением глянул на Голощекина.

– А разве вы имеете в виду что-нибудь иное, сын мой? – тихо спросил он.

И тут Голощекин неожиданно для себя самого широко и с облегчением улыбнулся.

– То же, что и вы, многоуважаемый рав!

– Вот и хорошо.

Шифф поднялся, снова полез в гардероб, вытащил оттуда врачебный саквояж, а из него пергаментный сверток, пропитанный жиром, и сунул его в руки Голощекину.

– Вот, – сказал он.

Голощекин развернул пакет, там оказалась половина вареного цыпленка.

– Никак не пойму эту русскую привычку, – пожаловался Шифф, – сначала пить чай, а потом ужинать.

Он взялся обеими руками за цыпленка, разорвал его на две неравные части, большую протянул Голощекину и вонзил свои замечательные зубы в кошерную курицу.

Разжевывая цыпленка вместе с костями, Голощекин хотел было сказать, что у русских нет такой традиции – сначала пить чай, а потом есть, но потом подумал, что рав Якоб и здесь должен знать все лучше других. А если не знает, то не Голощекину его учить.

Когда на пергаменте остались только крупные кости, Шифф сказал:

– А знаете ли, сын мой, я бы, наверное, еще выпил стаканчик чаю.

Голощекин позвал проводника.

– Вот, – указал он на кости. – И еще два стакана.

Проводник принес чай.

– А сахар? – спросил Голощекин.

– Никак нет, – огорченно развел руками кондуктор, уводя взгляд в сторону. – Все кончилось. Совсем.

– Ты в этом уверен? – предельно вежливым тоном переспросил Голощекин и как бы невзначай прикоснулся к кобуре своего нагана.

От наблюдательного проводника не укрылось.

– Я попытаюсь еще раз посмотреть… Может, в соседнем вагоне…

– Посмотри, посмотри! – приободрил его Голощекин. – Посмотри в соседнем. Только поскорее.

Очевидно, сахар нашелся гораздо ближе, потому что уже через несколько секунд он уже лежал на столе.

– Прошу вас, господа хорошие, – сказал проводник. – Извольте.

Голощекин снова полез в карман.

– Нет-нет! – неожиданно запротестовал кондуктор. – Прошу вас! Ни в коем разе!

– А в чем дело? – спросил Голощекин. – Таки что – социализм уже наступил?

– Никак нет, гражданин комиссар, – широко улыбнулся проводник. – Ждем, ждем, а он еще пока не наступил. Но скоро, наверное, будет, если такие комиссары, как вы, за этим присмотрите!.. – с торопливой уверенностью добавил проводник. – А за этот сахар вы уже заплатили и дали даже очень большие деньги.

– Вот-вот! Теперь ты говоришь правильные и разумные слова! – похвалил Голощекин. – Тогда принеси еще одну пару стаканов, но без сахара – не надо!

– Зачем же без сахара? – печально возразил кондуктор. – Разве такой чай можно без сахара?

– Хорошо, послушаем твоего совета, – согласился Голощекин.

Когда и этот чай был выпит, Шифф с удовольствием перевел дух, тщательно вытер пальцами свои зубы, сверкнувшие в огне керосинового фонаря, который оставил им проводник. Вытер снаружи и внутри челюстей, и сочувственно произнес:

– А вы, сын мой, привыкли, наверное, поздно ложиться? Вы все-таки военный человек.

– Как когда, рав Якоб. Как требуют окружающие обстоятельства.

– Окружающие… да! – кивнул бородой рав. – Я хотел бы, – добавил он, – чтобы мне не приходилось искать вас в Екатеринбурге, когда мне понадобится.

– Вам не придется этого делать! – заверил его Голощекин. – Я прикажу поставить телефонный аппарат вам прямо в гостиничный номер.

– В гостинице? – удивился Шифф. – Вы считаете, что мне надо поселиться в гостинице?

– Нет-нет, – сразу понял его Голощекин. – Мы поселим вас в отдельный пульмановский салон-вагон. От царя остался. А если надо, возьмем два и соединим в один.

– Так, это хорошо, сын мой Исаак, – кивнул бородой Шифф. – Только я хотел бы упомянуть перед тем, как мы с вами распрощаемся, что не привык завтракать, как эти некультурные американцы, среди которых я вынужден жить уже много лет. Нормальный человек даже представить себе не может такой гадости.

– А что же они едят на завтрак? – поинтересовался Голощекин.

– Яичницу.

– Яичницу? – удивился Голощекин, не понимая, что гадостного может быть в яйцах.

– С ветчиной, – уточнил прав Якоб.

Голощекин старательно изобразил отвращение.

– Так то ж свинина, да?

– А разве бывает кошерная ветчина? – проворчал рав Якоб. – Мне на завтрак достаточно скромной порции пориджа. Только не на молоке. На простой родниковой воде.

– Повторите, пожалуйста, рав, – чем вы завтракаете? Пуришем?

– Пориджем, – уточнил Шифф. – Это такая овсяная каша. Очень простая. И полезная. Рекомендую всем евреям.

– Овсяная? – не поверил своим ушам Голощекин. «Вот теперь пойдут хохмы – Шая в пульмане коня держит!» – подумал он и тут же поежился – среди евреев ходили слухи, что Шифф умеет читать чужие мысли.

– Делается из овсяной крупы, на чистой воде. Коровьего масла можно туда не класть, – пояснил Шифф.

– Обслуге будут даны все необходимые указания, – заверил его Голощекин.

– Вот и хорошо, – одобрил Шифф. – Я вижу, сын мой Исаак, вы устали. Доброй ночи.

– Доброй ночи, многоуважаемый рав Якоб. До завтра, – поднялся Голощекин.



В Екатеринбурге, передав Шиффа своему вестовому и все ему растолковав, Голощекин направился к начальнику вокзала.

– Телефонный аппарат! – небрежно бросил Голощекин.

– Вот, пожалуйста, извольте! – указал начальник на телефон у себя на столе.

Голощекин стоял и молчал.

– А! – понял начальник вокзала и трусцой выбежал из кабинета.

Голощекин поднял трубку, несколько раз крутанул ручку.

– Номер? – услышал он мужской голос телефониста.

– Барышня! Слушаешь? Барышня! – приказал Голощекин.

– Да. Слушаю! Ваш номер? Называйте номер! – ответил телефонист.

– Американскую гостиницу мне! Быстро! Председателя.

Тот немедленно соединил Голощекина с чека.

– Лукоянов, – услышал Голощекин спокойный голос председателя областной чека.

– Федор! Большой тебе здравствуй!

– А, привет, Филипп, – узнал его Лукоянов. – Давно вернулся?

– Я с вокзала. Ты мне нужен. Дело срочное.

– Я весь день здесь, – ответил Лукоянов.

– Пригони ко мне мотор. Если есть, конечно.

Федор Лукоянов немного подумал.

– Знаешь, Филипп, мотора нет. Я пришлю грузовик. Форд.

– Да что угодно! Не бежать же мне к тебе пешком. Жду на вокзале.

– Через двадцать минут будет.

Голощекин положил трубку, дал отбой и крикнул:

– Начальник!

В кабинет вкатился начальник вокзала.

– Слушай приказ! – сказал Голощекин. – Два пульмана с обслугой – на запасные пути. Для важной персоны с делегацией в советскую Россию из-за границы.

– Помилуйте, гражданин комиссар! – взмолился начальник вокзала. – Ни одного пульмана нет!

– Найдешь! – жестко заявил Голощекин.

– Откуда же мне найти, если нет?

– Да хоть из-под земли. Мне все равно, – махнул рукой Голощекин. – Но если через час не найдешь, переедешь жить в Американскую гостиницу.

– Нет-нет! У меня есть, где жить!.. – в ужасе закричал начальник. – Гражданин военный комиссар! Ведь вчера, только вчера два последних пульмана забрала чека!

– Точно?

– Богом клянусь!..

– Ну… Богом он клянется! Карлом Марксом надо божиться… пора привыкать. Ну – если врешь!..

– Все у Лукоянова! Карлой клянусь! – подтвердил начальник вокзала.

– Ну-ну!

Голощекин хлопнул дверью и вышел на вокзальную площадь.

Ровно через двадцать минут подъехал потрепанный форд, принадлежащий чрезвычайке. Он скрежетал всеми частями и немилосердно дымил.

Остановившись у здания Американской гостиницы Голощекин вбежал по ступенькам, кивнул часовому и прошел на второй этаж.

Лукоянов был занят. Он на пару со своим заместителем вел допрос.

Голощекин сразу понял, что арестованный – не из обычных, поскольку он сидел не на стуле для допрашиваемых, ставившийся посреди комнаты, а в кресле – у стола председателя. Это был небольшого роста толстяк – лысый, с седой окладистой жесткой бородой. Он был в мягком сюртуке, в помятых брюках и в дорогих желтых американских ботинках. Тускло поблескивала золотая часовая цепь, протянутая из одного жилетного кармана к другому через весь обширный живот арестованного.

Кивнув Голощекину, Лукоянов указал ему на диван у стены.

– …И все-таки, что-то я вас не понял, гражданин Львов, – продолжил Лукоянов. – Вы говорите, что никакого участия в заговоре против советской власти не принимаете. Тогда все-таки толково объясните мне: вот вы, довольно известная персона, бывший председатель Временного правительства, назначенный на эту должность самим Николаем Вторым… Что вы делаете в городе, где содержится под арестом бывший император с семьей?

Львов попыхтел и умоляющим голосом ответил:

– Но ведь я же вам уже в четвертый раз…

– Нет, в пятый! – бросил реплику заместитель Лукоянова.

– Да-да, извините! – поправился Львов. – Вы уже знаете, что в пятый раз я вам повторю, что нахожусь здесь по промышленным делам, и на это у меня есть соответствующая бумага, по-нынешнему мандат. Подписана она заместителем наркома продовольствия… Еще в январе было организовано продовольственное общество «Русь»…

– Ах! Продовольствие! Опять продовольствие! Опять одна и та же песня! И опять одна и та же брехня! – бросил заместитель Лукоянова.

Лукоянов резко взглянул на него, и тот замолчал.

– А почему же вы, – спросил Лукоянов, – находясь уже четвертый месяц в столице красного Урала, до сих пор не набрали нигде никакого продовольствия?

– Уважаемый гражданин председатель комиссии! – сказал Львов. – Ведь я просто и не мог. Стоило мне два раза выйти из гостиницы, как меня тут же брали под арест ваши не менее уважаемые подчиненные! А сейчас у вас, в столь же уважаемой чрезвычайной комиссии, я нахожусь уже двое суток. Это мой шестой арест. Первый раз меня продержали два месяца, второй раз две недели… Между прочим, за это время мне никто не подал даже мыла!

– Вона как! – снова вмешался заместитель, – ваша светлость без мыла уже никак не может?

– Я не ваша светлость! – неожиданно резко ответил Львов. – Хотя без мыла не могу, как любой нормальный человек.

– Ну, как же! Известное дело! – издевательски усмехнулся заместитель. – А разве вы не князь?

– Да, я бывший князь! – со скромным и потому внушительным достоинством ответил Львов. – И, будучи когда-то давно председателем Временного правительства, я первым предложил своим коллегам принять декрет о ликвидации всех сословий и титульных сословных обращений на всей территории России. Ну а если вам так страшно хочется, можете обращаться ко мне: «Ваше сиятельство». А еще точнее – «ваше бывшее сиятельство».

– А может, и не бывшее вовсе? – издевательски осклабился заместитель.

– Погодь, Василий! – недовольно перебил его Лукоянов. – Не встревай!

Василий с обиженной физиономией отошел на полшага от стола.

Голощекин знаком подозвал его к себе.

– Это что – тот самый? – вполголоса спросил он.

– Да, – кивнул заместитель. – Заговорщик недостреленный! Кто же еще?

– Георгий Евгеньевич! – извиняющимся тоном обратился Лукоянов к «бывшему сиятельству». – Вы можете дать мне честное слово просто гражданина Львова, что никаких иных целей, кроме промышленных, у вас здесь нет?

– Безусловно! – заявил Львов. – Здесь, при ваших свидетелях и, – он оглянулся на Василия, – ваших заместителях, я даю вам свое личное честное слово гражданина в том, что я ни секунды не вводил вас в заблуждение и что цель моего пребывания именно та, которая указана в моих бумагах!

– Ну что, Василий? – спросил Лукоянов у заместителя. – Что будем делать?

– Как что, Федор Николаевич? Что тут еще думать? – удивился Василий. – Расходная ведомость – что еще?

– Вы это о чем? – забеспокоился Львов.

– Как же так? – удивился Василий. – Был князь председателем Временного правительства, а простой бухгалтерии не выучил! Есть в бухгалтерии «приход», а есть и «расход». Догадались?

Краснота с лица князя Львова схлынула и сменилась желто-серой бледностью. «Желчь разлилась, – констатировал Голощекин. – Боится, сволочь!»

– Погоди, говорю тебе! – поморщился Лукоянов. – Нельзя же так пугать граждан.

– Тогда пусть он скажет, почему его родная тетка мадам Писарева делает признание в своих записках, как бывший князь Львов, вербует в Екатеринбурге офицеров для белой армии адмирала Колчака.

– Ах, это! – с неожиданным облегчением перевел дух Львов. – Знаете ли, я не могу нести ответственность или объяснять те или иные поступки девяностолетней старушки, впавшей в тихое помешательство. Касательно моей тетки и ее болезненных фантазий лучше всего справиться у психиатра Каракозова, который наблюдает мою тетушку уже восемь лет.

– Справимся, будьте уверены! – угрожающе пообещал Василий. – Для твоего психиатра Каракозова место в арестантской тоже приготовлено.

Лукоянову, как понял Голощекин, все это надоело. Федор негромко стукнул кулаком по своему столу – большому, черного дерева, украшенному блестящими медными завитушками.

– Так! Разговоры окончены. Я принял решение! – сказал он и поднялся со стула.

Вместе с ним в испуге поднялся пожелтевший князь Львов.

– Гражданин Львов! Вы дали честное слово и вы свободны! Ваши документы и деньги будут вам немедленно возвращены, – заявил Лукоянов. – Но я бы вам настоятельно рекомендовал, Георгий Евгеньевич, – добавил он уже неофициальным, доверительным тоном, – немедленно, как это для вас возможно, покинуть Екатеринбург. И не только из-за наших слишком ретивых сотрудников, хотя и это достаточная причина. Есть и другая, известная пока небольшому кругу лиц. Полагаю, и вы могли слышать о мятеже чехословацкого корпуса. О том, что чехи, бывшие наши пленные, которых через Сибирь отправляли на их родину, неожиданно вышли из повиновения, стали вести себя, как самые настоящие разбойники, а точнее – криминальные отпетые бандиты. В ответ на попытку их разоружить, стали захватывать наши города и села. И теперь действуют, как преступники-каратели. Свергают законные органы советской власти, расстреливают рабоче-крестьянских депутатов, а также членов нашей партии. Командующий корпусом генерал Гайда вошел в сношения с адмиралом Колчаком с целью создания общего фронта против нас. И в настоящий момент они движутся в направлении Екатеринбурга. Причем, движутся довольно быстро …

Он испытывающе посмотрел в глаза Львову. Тот настороженно молчал и ждал, что Лукоянов скажет дальше.

– Я понимаю, – продолжил Лукоянов, – некоторым членам бывшей буржуазной власти все равно, расстреливают Гайда и Колчак большевиков или нет…

– Не говорите! – перебил его князь Львов и протестующе отгородился ладонями. – Я не сочувствую… Я не сочувствую большевикам во всем… абсолютно во всем… но они – наши русские люди. Эти австро-чешские разбойники и мерзавцы объявили войну не вам и вашей партии, а России, гражданин председатель чека! И русская кровь в этом случае не имеет политического цвета! Она у нас у всех красная.

– Как наше знамя, – подал голос Голощекин.

– Да! – согласился Львов и дерзко прибавил: – Знамя Февральской революции тоже было красным.

Лукоянов кивнул.

– Прошу вас, присядьте, князь, – устало сказал он.

Они оба сели.

– Но я не могу понять, – заговорил Львов, не обратив внимания на то, как обратился к нему Лукоянов, – почему в городе не объявлено особое положение? Почему не объявлена мобилизация? Почему?! – он повысил голос, словно находился на трибуне Государственной Думы. – Почему вы не призвали граждан к оружию?

– Да потому, Георгий Евгеньевич, – устало ответил Лукоянов, – что мы не хотим лишних жертв. Город защитить невозможно. И не все граждане станут на нашу сторону. У нас мало сил. А перед нами – корпус Гайды и армия Колчака. И если Гайда оставляет после себя выжженную землю, то после Колчака она остается насквозь мокрой от крови. Иногда мне кажется, что адмирал – просто психически больной человек, – вдруг доверительно добавил Лукоянов, обращаясь сразу ко всем в кабинете. – Только за два дня он сжег шесть деревень – живьем сжег! Всех – и мужиков, и баб с детьми заколотили в избах и сожгли! А за что? А только за то, что они могут… вы понимаете, Георгий Евгеньевич! – они просто могут, теоретически могут! – оказать помощь красным! Если захотят… А если не захотят?! Неважно! Могут!.. Даже немцы никогда так не свирепствовали, даже прохвосты-чехи так не зверствуют, как этот, с позволения сказать, русский офицер! Адмирал! Герой Арктики! Зверь кровавый…

Львов молчал, затих и Василий. Голощекин еще никогда не видел Лукоянова таким взволнованным. У того даже затряслась левая щека.

– Так что город нам, скорее всего, придется сдать, – сказал Лукоянов уже спокойнее. – Решение, конечно, примет, Уралсовет, я только высказываю свое личное мнение и надеюсь, Георгий Евгеньевич, на вашу деликатность…

Львов молча кивнул. Он был очень озабочен.

– Я хочу с полной ответственностью вас предупредить, – продолжил Лукоянов, – что и вы можете оказаться не в полной безопасности, если дождетесь Колчака. Три дня назад он казнил семерых членов Учредительного собрания, которые находились в составе его «правительства». Казнил за то, что они попытались возразить против зверств адмирала. Никто из казненных не состоял в партии большевиков. Четверо трудовиков, два октябриста, один кадет. Так что… – он вздохнул.

В кабинете возникла тягучая пауза.

– Ладно, Федор, – встрепенулся Голощекин. – Ты уже закончил? Все с князем?

– Сейчас, – ответил Лукоянов и снова обратился к Львову. – Хочу вас, Георгий Евгеньевич, предупредить и еще об одном чрезвычайно важном обстоятельстве. Дело в том, что генерал Гайда и адмирал Колчак захватили два эшелона с государственным золотым запасом России. Я бы точнее сказал – украли два эшелона с государственным золотом – тем самым, которое было направлено Временным правительством в тыл якобы для пущей сохранности и для расчета с союзниками…

– Я к этому решению не имею никакого отношения! – запротестовал Львов. – Все это было сделано при Керенском! Мало того, я всегда возражал против такой меры и предупреждал, что золото будет непременно украдено!

– Вот оно как! – не скрывая иронии, сказал Лукоянов. – Вы возражали! Наверное, мало возражали. Да, как и следовало ожидать, русское золото украдено. И оно пойдет не народные нужды, а в распоряжение палачей народа! Или вы думаете, что Колчак вернет золотой запас России? Русскому народу?

– Никогда! – твердо, с полной уверенностью произнес князь Львов, которого явно приободрил лукояновский пафос, напомнив ему революционный Февраль, когда князь и сам пребывал в митинговой эйфории. – Никогда! Колчак весь в крови. Что ему до народа, что до России? Знаете, – вдруг доверительно заговорил Львов, – я тоже иногда думаю, что адмирал Колчак просто сошел с ума. Есть такая разновидность маньяков – вид человеческой крови приносит им величайшее наслаждение. Вот и великий князь Николай Николаевич был таким…

– В самом деле?! – воскликнул Лукоянов.

– Был-был! – закивал Львов.

– Надо же… Итак, значит, золото будет разворовано. И вот тут вы можете оказаться очень неудобным свидетелем, Георгий Евгеньевич. Не для нас! С нами вы сейчас распрощаетесь. Неудобным для Колчака и, безусловно, для генерала Гайды. У вас есть авторитет, вас знают за границей. Гайде живым вы тоже не нужны[163].

– Боюсь, Федор Иванович, что в ваших словах есть известная доля истины, – невесело согласился Львов.

– Так что прошу нас извинить, – поднялся Лукоянов. – Вы должны понять нас: в такое время всего начинаешь опасаться…

Львов кивнул, но прощаться не спешил.

– Вы действительно сдадите город? – еще раз спросил он.

– А как вы считаете, можем ли мы его удержать? – усмехнулся Лукоянов.

– Не сможете, – сказал Львов. – При нынешних обстоятельствах – никак.

Он помолчал.

– У вас тут Романовы под арестом… я знаю, – неожиданно сказал он.

– Об этом весь мир знает! – пожал плечами Лукоянов.

– И… как вы с ними намерены?.. – деликатно спросил Львов.

Лукоянов испытывающе посмотрел на Львова.

– А вы как считаете? – спросил он. – Как бы вы поступили на нашем месте?

– Не знаю, – ответил Львов. – Но таскать с собой такой груз… он с сомнением покачал головой.

– Ну, – возразил Лукоянов, – положим, это не совсем груз, а все-таки люди. И прислуга с ними…

– Вот я и говорю, – произнес Львов. – Еще и прислуга… Керенский с самого начала мечтал их всех расстрелять. Без прислуги, разумеется. Потом сделал вид, что жалеет.

– Жалел бы – не загнал в Сибирь! – подал реплику с дивана Голощекин.

– Совершенно верно, – кивнул Львов. – Ну что же, будьте здоровы! Дай нам Бог встретиться при лучших обстоятельствах. Вы мне понравились, Федор Иванович. И вы, Василий… Несмотря даже на то, что ваши подчиненные не давали мне мыла… – улыбнулся Львов.

Он пожал руку Лукоянову, потом Голощекину и протянул открытую ладонь Василию. Тот помедлил и смущенно и быстро пожал руку «бывшего сиятельства».

– Василий, проводи! – приказал Лукоянов. – Ну, здравствуй, Филипп… – он встал из-за стола, потянулся. – Ух! Закостенел весь… Со вчерашнего утра без маковой росинки! Сутки пошли.

Звонком он вызвал ординарца.

– Раздуй, друг мой, самоварище – самый большой! – попросил он. – И еще чего-нибудь… – он повернулся к Голощекину. – Ну, а как в России с продовольствием? Все плохо?

– Очень плохо, – ответил Голощекин. – Мне вот выдали паек на дорогу – рыбу – сушеную воблу. Две штуки. И еще ворчали: много, очень много, даже сильно много.

– Воблу? В России называют воблу рыбой? А у нас паровозы с прошлой недели стали воблой топить! – засмеялся Лукоянов. – Заместо угля! Еще жарче выходит!.. Может, железной дороге вообще от угля надо отказаться, а?

– На все паровозы рыбы не хватит, – хмуро возразил Голощекин. – Ты вот, что Федор: зови сюда и здесь президиум исполкома!

– Как? Сюда? – не понял Лукоянов.

– Да, – сказал Голощекин. – И немедленно сейчас же! Новости из Кремля я привез – очень чрезвычайные.

– Всех, наверное, сейчас не собрать, – засомневался Лукоянов. – И народ не поймет, зачем здесь, у меня, собираться, а не в исполкоме.

– Нам все и не нужны никогда! – заявил Голощекин. – А насчет «не поймет» – не совсем сомневайся. Все поймет. Я же сказал – очень много чрезвычайных новостей! Из самого Кремля! От самых сфер! А твое присутственное место как называется? Правильно: чрезвычайная комиссия. И дело, про которое надо нам среди себя говорить, как раз по твоей части. Дай мне карандаш! И бумаги кусочек, но хороший.

Он быстро написал несколько фамилий.

– Вот, без этих товарищей нам сейчас не обойтись. Остальных проинформируем подробно и потом. Особенно эсеров и анархистов. На том свете… Еще не поступил приказ их арестовать и запереть по домам заключения?

– Пока нет, – осторожно ответил Лукоянов. – А должен поступить? Ты точно знаешь?

Голощекин презрительно плюнул на пол.

– Ты меня очень иногда невероятно удивляешь, Федор! – заявил он. – А как ты думал? Что тут точно знать? Взорвать бомбой германского посла, чтобы немцы вошли в Москву – это шутки? Еще неизвестно, чем все кончится, хотя немцы вроде уже не так сердятся… А мятеж Савинкова? Так что жди с минуты на минуту приказ. Я бы на твоем месте арестовал их всех немедленно – всех: и левых, и правых!

– Ну, зачем же всех? – запротестовал Лукоянов. – Не анархисты же графа Мирбаха взрывали, а эсеры! Да и Блюмкин, бомбист, в нашем ведомстве служил… И Савинков не анархист, а эсер!.. Да наверняка никто из наших эсеров, то есть из местных, и не знал о том, что такой теракт готовится!

Голощекин поправил маузер на боку и тихо, проникновенно сказал, глядя Лукоянову прямо в глаза:

– Это война, Федор. Гражданская война с участием иностранных войск. Страшнее любой другой войны. Напал на тебя немец или француз – ты его разбил, и он пошел к себе домой. И все, – война кончилась. Можно заключать мир и жить дальше. А когда Иван воюет против Петра, или против Петра с Исааком, то и тому, и этим уходить некуда. И будут они воевать, пока одни не уничтожат других. Здесь никакой мир невозможен. Потому что у обоих – дом здесь. Так что или он тебя, или ты – его. По-другому не бывает. И никакой гуманизм здесь невозможен. Потому что твой враг не будет к тебе применять гуманизм. Он тебя, гуманного, просто повесит или сожжет в паровозной топке заместо воблы. Еще лучше гореть будешь!

Лукоянов повертел в руках свой портсигар, в котором уже со вчерашнего вечера не было ни одной папиросы, и произнес:

– Да, Филипп, тут, к сожалению, ты прав. Гражданские войны – самые жестокие и кровопролитные. И каждая из сторон по-своему права. То есть можно сказать, тут нет ни правых, ни виноватых…

– А вот и нет! – отрезал Голощекин. – Твои рассуждения – типично оппортунистически-пораженческая контра.

– Это ты говоришь мне? – возмутился Лукоянов.

– Ну, прости, – спохватился Голощекин. – Слегка перехватил… Но все равно! Я знаю только одно: правы – только мы! Потому что мы – за лучшее будущее для народа, а они – за лучшее прошлое для себя!.. Ладно, – он сбавил тон, – некогда сейчас спорить. Будь другом, вызови товарищей.

Лукоянов нажал кнопку звонка – появился секретарь-машинист.

– Вот, – дал он ему список Голощекина. – Немедленно всех этих товарищей – сюда. Или сами пусть добираются, или организуй доставку. Скажи: причина – чрезвычайная. Все должны быть здесь через двадцать минут!

– Кстати, Федор, – спохватился Голощекин. – Дай мне два пульмана.

– Едешь куда?

– Никуда мне ехать не надо. А тут один очень большой человек уже здесь приехал – поселить надо. От самого Якова.

– Свердлова?

– А какой у нас еще Яков в Москве? Вот от него тут из американской взаимопомощи.

– Американской? – переспросил Лукоянов.

– Оттуда.

– А в Американскую гостиницу не хочет? – усмехнулся председатель чека.

– У тебя не умный хохом! – отрезал Голощекин.

– Я к тому, что здесь есть удобные номера.

– Не надо! – решительно заявил военный комиссар. – Ты будешь ему мешать.

– Надолго американец твой?

– А я знаю? – ответил Голощекин. – Не докладывает. Так даешь два пульмана?

– Бери.



Первым в чека появился Белобородов. Он застал Лукоянова и Голощекина пьющими чай – Лукоянов из чашки, а Голощекин пил по-купечески – из блюдечка.

– Что такое? Почему здесь собираемся, а не в исполкоме? – недоуменно спросил он, беря и себе чашку. – Переворот? Власть переменилась? Совдепы ликвидированы?

– Еще нет, но скоро переменится. И тебя ликвидируют тоже скоро, – заверил его Голощекин. – Ты не очень-то наливай! – прикрикнул он на председателя исполкома, – оставь и другим! Разошелся!.. Здесь тебе не совдеп.

Белобородов, посмеиваясь, налил себе полный стакан.

– Это все? – кивнул он на пустой стол.

– Это все, что нам выделила советская власть, – подтвердил Голощекин.

Он положил себе на колени свой чемоданчик, долго возился с замком, и, наконец, отпер. Аккуратно приоткрыл крышку, чтобы никто не успел увидеть фляжку, вытащил половинку воблы и бросил ее на стол.

– Награда от ЦИКа! За верную службу! – важно сообщил он.

Белобородов взял воблу, понюхал, поморщился и бросил на место.

– У нас такой рыбой третий день стали паровозы топить, – сообщил он.

– Да уж знаю! – ответил Голощекин. – Хорошо, вопше говоря, придумано. Особенно на время голодухи. Одну рыбину в топку, другую – себе в карман.

Вошел Сафаров, председатель обкома партии – как всегда, лощеный, безукоризненно выглаженный, чисто выбритый. Обычная солдатская шинель выглядела на нем дорогим пальто. И неизменное золотое, как у Свердлова, пенсне, о котором Лукоянов утверждал, что Сафаров и спит, не снимая пенсне с носа, хотя зрение у него нормальное.

– Что за шум? – спросил Сафаров. – Чека решила арестовать советскую власть?

– Пусть только попробует! – угрожающе отозвался Белобородов. – Мы ему подробно расскажем, куда Макар телят не гонял!

– А шо за Макар? – поинтересовался Голощекин. – Агент вэчека?

Белобородов расхохотался.

– Ой, какой это страшный агент! – помотал головой председатель исполкома. – Страшнее любого военного комиссара! И тебя страшнее.

– Ты шутки шути, – угрюмо бросил Голощекин, – но не сильно увлекайся. А не хочешь не сильно, так иди в цирк. Шутник!.. – и неожиданно выругался матом, что вызвало новый взрыв смеха.

Голощекин покраснел и стал оглядываться по сторонам.

– Что? Что ржешь? Пориджа с утра не дали? – проворчал он.

– Ты, Филипп, не представляешь себе, какая это удивительная картина – еврей-матерщинник! – пояснил Сафаров, не обратив внимания на поридж.

– А если армянин? Вот ты, например? – с вызовом спросил Голощекин.

– Я не армянин, – ответил Сафаров.

– А твой отец?

– Отец мой был армянином, – спокойно сказал Сафаров. – А я, наверное, все-таки русский большевик.

– «Наверное»? – переспросил Голощекин. – Ты говоришь, «наверное»?

Вмешался Лукоянов. Всем было известно, что Голощекин недолюбливает Сафарова, тот платил Голощекину такой же монетой, но сейчас их пикирование было не к месту.

– Георгий! – недовольно обратился он к Сафарову, тем давая деликатно понять, что на самом деле имеет в виду Голощекина – декрет о самой угнетенной нации еще не отменили. – Георгий, о праве наций на самоопределение поговорим потом. Давай к делу!

– Ну, вот он пусть и начинает. Рассказывай, зачем собрал, – ответил Сафаров. – В самом деле, не вздумал же ты вместе с Федором всю местную власть арестовать?


– Сейчас, – кивнул Голощекин. – Еще не все здесь. Где твои? – спросил он Лукоянова.

Не успел Лукоянов ответить, как пришли члены коллегии ВЧК Владимир Горин, Исай Радзинский и Яков Юровский. Почти вслед за ними – член президиума исполкома и комиссар по снабжению Пинхус Войков. Через минуту появился еще чекист – Михаил Кудрин.

– Ну, кажется, все здесь, – сказал Голощекин. – Председатель, – обратился он к Белобородову, – начинай!

– Нет, – возразил Белобородов, – это ты начинай. Я открываю заседание президиума в неполном составе. А ты – давай свой основной доклад.

Голощекин задумался на секунду, откашлялся и сказал:

– Товарищи! Прежде всего, я хотел бы сказать о текущем моменте. Как вам всем известно, обстановка сложилась очень сложная. И она гораздо сложнее, чем кое-кому из нас несложно кажется, – он оглядел присутствующих, и все закивали ему в ответ. – Через пять, максимум через семь-восемь дней Екатеринбург будет сдан. Нет никаких сложных сомнений о том, что мы не сможет задержать город. И эту гостиницу, где нам так сегодня уютно и безопасно, будет занимать, скорее всего, кровавая контрразведка адмирала-палача Колчака, а может, его опередит другой палач – генерал Гайда. Поскольку меня не было здесь в последние дни, то, я, как военком, захотел услышать, как идет эвакуация города, государственных ценностей и городского и партийного архивов. Эти сведения важны и будут связаны с теми, которые я сейчас намереваюсь вам, уважаемые товарищи, сообщать.

– Нормально идет эвакуация, – нехотя произнес Белобородов. – Все согласно плану. Но разве исполком теперь ответствен перед военным комиссаром? И ему подчиняется?

Голощекин пропустил реплику мимо ушей и вопросительно уставился на Лукоянова.

– У меня тоже без каких-либо неожиданностей… Все тоже по плану, – сообщил предчека.

– В таком образе, – продолжил Голощекин, – остается один нерешенный, очень важный, и, признаюсь вам, товарищи, болезненный вопрос. Что будем задумывать с Романовым? И с его клевретами?

Ответа он не услышал. Все напряженно молчали и ждали, что он скажет дальше.

– А что по этому поводу, в конце концов, думают в совнаркоме и ВЦИКе? – спросил Сафаров. – Ты для чего ездил в Москву? Чтобы нам сейчас здесь экзамены устраивать? Тебе экзаменовку поручили провести во ВЦИКе, совнаркоме и в ЦК?

– Ну… что по этому поводу думают в совнаркоме и ВЦИКе, и в ЦК! – сказал Голощекин. – Я знаю? А? Я знаю?.. Я виделся только с товарищем Свердловым, а не со всем ВЦИКом. И еще с товарищем Лениным, а не со всем совнаркомом. А Льва Давыдовича увидеть не довелось. Он нам и не нужен сейчас. Пока сами справимся. Без Лёвы.

Он замолчал.

– Обиделся ты, что ли? – заметил Лукоянов. – Ты, Филипп, не тяни кота за хвост! И театра не надо. С чем приехал? Давай, какие там у тебя тайны мадридского двора?

– От товарища Ленина, – уже спокойнее заговорил Голощекин, – я ничего нового не услышал…

– Стой-ка! – вдруг спохватился Белобородов. – От товарища Ленина вчера поздно вечером, то есть по-московскому – рано утром, была срочная телеграмма.

Все удивленно повернулись к предисполкома.

– Что ж ты молчишь? – возмутился Лукоянов.

– Да вот, боялся московского гостя прервать!.. – с легкой усмешкой заявил Белобородов. – Значит так: Ленин требует немедленно «молнией» сообщить о Романовых. Об их состоянии. Уже третий раз за неделю телеграфирует. Говорит, за границей в газетах пишут, будто всех Романовых расстреляли. На этот раз пришла нота из Дании, от королевы – бабушки Николашки.

– А мать его где? – спросил Сафаров.

– В Крыму пока отдыхает, – ответил Лукоянов.

– Ну и что нота? – спросил Голощекин.

– Я и ответил: «Все в порядке, Владимир Ильич. Никто ихних Романовых не трогает. Все живы-здоровы».

– Так… – Голощекин снял свой шлем-буденовку – по привычке, он, как в синагоге, обычно не снимал шапку в помещении. Бережно погладил свою мокрую лысину. – С телеграммой все понятно! Ему и Троцкому не пролетарское возмездие самодержавному палачу хочется. Спят и видят – суд устроить и на нем театр сделать, чтоб все им хлопали. Только как они смогут его провести, для меня лично – большая загадка.

– И что Свердлов? Ведь вы, товарищ Голощекин, наверняка обсуждали с ним главный вопрос, – раздался густой бас Юровского.

– Яков Михайлович, твой двойной тезка, с которым я дискутировал с полдня о том, как решить этот наш непростой и болезненно-политический вопрос, – ответил Голощекин, – сказал мне буквально такое следующее: «Филипп, так и передай товарищам в Екатеринбурге: ВЦИК официальную санкцию на расстрел Романова не дает!»

– Ах, вот как! – живо отозвался Войков. – Официальную не дает! – и так же, как и Шифф, спросил: – А неофициальную?

Голощекин бросил возмущенный взгляд в сторону Войкова.

– Петр! За что ты говоришь? Какую-такую «неофициальную»? Разве может глава советской республики таки еще какую-то другую санкцию давать, кроме как официальной! Это ж тебе таки ВЦИК, а не синагога!

– Понятно! Все правильно! – с нескрываемой иронией согласился Лукоянов. – Рак не рыба – значит, дурак Кандыба. А если рыба не рак, то и Кандыба дурак.

– Что ты хочешь с этим сказать? – подозрительно спросил Голощекин.

– А то хочу сказать, – веско ответил ему Лукоянов, – что отдуваться за все потом придется нам. Здесь. Нас же потом и обвинят во всех грехах. А они там, в Москве, останутся чистенькими.

– Твои предложения? – прищурившись, спросил Голощекин.

– У меня есть предложения, – отозвался Лукоянов. – Но я хотел бы сначала знать, что думают товарищи. Может, услышу что-нибудь более разумное, чем мое предложение.

– Тогда прошу высказываться товарищам! – предложил Голощекин.

Никто, впрочем, высказываться не спешил. Войков расстегнул пиджак, едва сходившийся на животе, взял стакан, медленно налил из самовара кипятку, добавил туда заварки и сделал несколько глотков. Белобородов, о чем-то задумавшись, засмотрелся в окно. Кудрин впился взглядом в Голощекина, ловя каждое его слово. Лукоянов демонстративно углубился в чтение какой-то бумажки. Юровский просто молчал. На его массивном, мясистом лице невозможно было что-либо прочесть. Равнодушно молчал и Горин.

– Тогда я задам вопрос председателю нашего исполкома, – наконец нарушил молчание Голощекин. – Скажи-ка мне, товарищ председатель, – повернулся он к Белобородову, – ты можешь дать гарантию, что Романов не попадет в руки Колчаку или Гайде и не станет живым знаменем контрреволюции?

Белобородов почесал в затылке.

– О чем ты еще спрашиваешь, Филипп? Конечно, таких гарантий никто дать не может, – ответил он.

– А почему они должны обязательно попасть в руки Колчаку? – возразил Лукоянов. – Я думаю, что мы вполне можем начать их эвакуацию уже сегодня и в течение суток отправить в центр. Николай и его семья – ценные заложники. Козырные карты. При политической игре с Антантой или Германией они, безусловно, понадобятся совнаркому.

– Ха! Ха! Ха! – издевательски-раздельно произнес Голощекин. – Какие-такие козыри, Федор! О чем размечтался? Кому нужны твои Романовы! Уверяю тебя, и Колчаку, и Антанте, и немцам, а уж Гайде – тем более на твоего Николая наплевать! – он взял стакан и сделал глоток – слишком большой. Поперхнулся и долго откашливался.

– Тогда почему мы так опасаемся, что Николай попадет к белым? – пробасил Юровский. Однако ответа ему никто не дал.

– Товарищ Голощекин, я бы не стал утверждать наверняка то, в чем так твердо убежден ты, – холодно произнес Лукоянов. – Но позволь тебе напомнить: две минуты назад ты сказал совершенно противоположное – нельзя допустить, чтобы Николай и семья попали в руки Колчаку и не стали «живым знаменем». Я все-таки не понимаю тебя, и вон товарищ Юровский тоже не понимает: представляет Николай ценность для белых или нет?

Тут вмешался Радзинский. До сих пор он только внимательно слушал всех и иронически улыбался.

– В России никому Николай не нужен! Никому! – заявил он. – Лучшее доказательство – факт, что за все время, пока Романовы здесь, не было ни одной – подчеркиваю! – ни одной, хоть бы детской попытки освободить Кровавого. Вот смотри сюда: в городе с полтыщи царских офицеров и генералов, как собак нерезаных, с тех пор, как академия генерального штаба переехала к нам из Питера. Из этой полутысячи не нашлось ни одного серьезного и целеустремленного военного, кто попытался хотя бы шаг сделать для освобождения Романовых! Разве не так? С кем ты будешь играть, если твои козыри в игре не участвуют и их как козыри никто не признает?

– Так-так, – согласно кивнул Лукоянов. – Верно. Но в таком случае, Исай, нам намного выгодней не увозить царя от белых, не прятать и, тем более, не расстреливать, а наоборот, найти способ передать его Колчаку целым и невредимым. Подбросить царя адмиралу! Вместе с семьей и прислугой.

Столь неожиданное предложение удивило всех.

– Что-то новое, – проговорил Белобородов. – Ты всерьез, Федор Николаевич?

– Я никогда не был так серьезен, как сейчас, – ответил Лукоянов.

– Ну, нет! – запротестовал Голощекин. – Ты, товарищ Лукоянов, любишь играть в деревянные шахматы – все знают. Но только мы с Колчаком не за шахматным столом сидим, не играем с ним, а воюем, причем, насмерть.

– Поясняю мысль, – сказал Лукоянов. – Агентура сообщает: среди белых – в деникинских войсках и корниловских – монархистов ненавидят почти так же, как и большевиков. Ну, может, немного меньше, всего чуть-чуть. Недавно там случай интересный был. Один из деникинцев спел «Боже, царя храни». Просто так, без умысла, машинально. И тут же получил пулю в лоб от своего боевого товарища. У Колчака такое вряд ли возможно, говорят, он больше к монархизму склоняется. Или был таковым. Но в нашем случае мировоззрение этого людоеда не имеет значения. Ему тоже не нужен император. По крайней мере, живой – уж точно не нужен. Вот мертвым он Колчаку нужнее! Как мученик, как страдалец. Как жертва красных. Но за живого Николая не будут воевать ни деникинцы, ни колчаковцы, а уж чехи – тем более. Это абсолютно верно.

– Ну и зачем нам его в таком разе подбрасывать? – подал голос Горин.

– Если мы организуем Романовым побег и приведем их к Колчаку, он волей-неволей должен будет их принять. И с этого момента в его войске начнутся разброд и шатания. Потому что тот, кто примет сейчас к себе бывшего императора, даст ему защиту, сразу же скомпрометирует себя не только в глазах всего белого движения, но и в глазах всей Европы, прежде всего, во мнении стран Антанты…

– Федор Николаевич, – едко осведомился Голощекин. – Тебе известна такая фамилия – барон Мюнхгаузен?

– Да, – ответил Лукоянов. – Мне кто-то говорил, что он – твой родственник.

Голощекин вспыхнул, но сдержался.

– Я категорически против предложения товарища Лукоянова, – заявил он. – То, что кажется ему здесь, в этом безопасном доме, такое простое и умное, то в жизни может повернуться совсем не так и не в ту сторону. Нельзя рисковать. Правильно ответил товарищ… да это я, кажется, и ответил: мы не в карты играем! Это сейчас Романов Деникину не нужен, потому что царь у нас сидит. А попадет к Деникину – генерал найдет Романову работу.

Горин спросил у Радзинского:

– Исай, ты сказал, никто не пытался Романовых освободить. А Соловьев?

– А, этот германский шпион? Федор о нем знает лучше меня.

– Что там о Соловьеве! – отмахнулся председатель чека. – Отвратительная история. Борис Соловьев – муж Матрены Распутиной – той самой, Гришкиной дочки. Явился сюда с деньгами, большими. Получил их от ряда представителей аристократических кругов в Петрограде и в Москве, еще часть – от германского командования: Соловьев – кадровый агент разведки германского генштаба. Приехал с заданием организовать фальшивый отряд для фальшивого освобождения Романовых. Задача – не допустить никаких других, настоящих, попыток освободить царя. Выдал нам двух царских агентов из Петрограда. Деньги частью растратил, частью украл. А неделю назад ушел от слежки и вовсе исчез. По последним сведениям, двинулся на Дальний Восток. Между прочим, говорят знающие люди, что он – магнетизер. Причем, сильный. Ну, там – мысли на расстоянии читает, предметы взглядом двигает… Жена у него – медиум. Он вводил ее в транс, и она в спящем виде рассказывала ему, что происходит в доме Ипатьева.

– Сказки! – фыркнул Кудрин.

– Нет, – поддержал Лукоянова Войков. – Такое в жизни бывает. Редко, но бывает. Вот только Николая сей колдун никуда не сдвинул.

– А этот второй… офицер Седов? – вспомнил Голощекин. – Чем там кончилось?

– Да, точно, есть и штаб-ротмистр Седов, – кивнул Лукоянов. – И у Седова достаточно было средств, времени и возможностей, чтобы устроить Романовым побег за границу. У него на руках было около сорока тысяч фунтов стерлингов и триста тысяч германских марок. Ну, марки – это так, бумага. Но у него были также драгоценности – золото и бриллианты. Прислали Седова из Петрограда люди Вырубовой. Но этот тоже не поторопился освобождать Романовых. До Тобольска добирался почти полгода. Полгода! Почему так долго, можно только догадки строить. Сейчас здесь болтается. Только тех денег у него уже нет. Вообще, ничего у него нет. Куда девал валюту, пока точно не известно, но, думаю, туда же, куда и Соловьев. Сейчас затаился. Ждет Колчака.

– Ты, Федор, забыл еще капитана Малиновского! – напомнил Радзинский.

– Да, – с удовольствием рассмеялся Лукоянов. – Это самая интересная история[164]. Ее надо бы для потомков где-нибудь распубликовать подробно… Итак, Малиновский Дмитрий Аполлонович. Капитан лейб-гвардии, второй артиллерийской бригады. Боевой офицер, дважды ранен. После 25 октября рванул на Дон, в Новочеркасск, в Добровольческую армию. Там генерал Иванов дал ему важное задание. Поскольку Малиновский родом из Петрограда, его послали туда вербовать офицеров. Он вошел в контакт с подпольной военной организацией генерала Шульгина. Этому тоже нужны толковые кадры, и генерал отговорил Малиновского возвращаться на Дон. Главный политический лозунг, который выдвинул Шульгин – «Через военную диктатуру – к Земскому Собору во имя великой и неделимой России». Малиновский вполне его разделял, поэтому Шульгин и послал его к нам. Освобождать царя.

– Ты его арестовал? – нетерпеливо спросил Голощекин.

– Сейчас все узнаешь… – продолжил Лукоянов. – Так вот, приехал Малиновский в начале мая и, чтобы обосновать свое пребывание у нас, поступил на первый курс Академии Генштаба. И очень скоро сколотил группу заговорщиков из слушателей.

– Группа арестована? Допрошена? Расстреляна? – заметно раздражаясь, спросил Голощекин.

Лукоянов мельком глянул на него и, не утруждая себя ответом, продолжил:

– …Итак, собрал Малиновский группу офицеров из слушателей Академии. Стали собирать исходную информацию. Здесь ему оказался полезен лейб-медик Деревенько – с нашей помощью. Доктор передал Малиновскому план дома Ипатьева. Члены группы изучили распорядок жизни Романовых, режим, какая охрана… И еще много полезных сведений мы передали через доктора специально для Малиновского. Создали для капитана ряд удобств в надежде, что он оправдает наше доверие и всерьез предпримет похищение императора и семьи… Опять-таки через доктора мы предложили, точнее, конечно, Деревенько предложил волонтерам два варианта освобождения. Первый – вооруженный захват незадолго до прихода белых. И сидеть там в осаде, ждать Колчака. Второй – просто похитить семью и немедленно двинуться на Восток. Думали-думали доблестные наши воины-монархисты и придумали: купили немного муки, испекли к Пасхе кулич и через доктора Деревенько передали Романовым с поздравлением «Христос Воскрес!» Те кулич взяли, сказали спасибо, но есть не стали – отдали офицерский гостинец своим собачкам. Дрянь получился у них кулич – и в прямом и в переносном смысле. Вот – все.

– А что в куличе было? – спросил Голощекин.

– Обычно, – пожал плечами Лукоянов. – Мука пшеничная, сахар, яйца, сдоба, сливочное масло, сода. Изюм. И два таракана. Романовы их обнаружили. А собакам все равно – есть тараканы, нет тараканов…

– А дальше что? – спросил Белобородов.

– А дальше – ничего, – ответил Лукоянов. – На том все дело и кончилось. Малиновский решил, что его миссия выполнена, и двинул на восток. Разумеется, к Колчаку. Группа разбрелась кто куда.

– И ты дал ему бежать и скрыться от карающей руки пролетариата?! – возмущенно крикнул Голощекин. – Ты его не арестовал?

– За что? За кулич? – удивился Лукоянов.

– Как за что? За монархический белогвардейский заговор!

– Заговор, который заканчивается куличом с тараканами – не заговор, – отрезал Лукоянов. – Мы плотно контролировали Малиновского и его людей. Знали не только каждый его шаг, но и, можно сказать, каждый вдох и выдох. Наш самый ценный агент постоянно был рядом с ним. И сейчас тоже.

– Федор! – сказал Голощекин. – Ты меня огорчаешь. Ты возбуждаешь мне очень подозрения. Твои действия похожи на контрреволюцию. Как ты мог выпустить заговорщика! И почему об этой группе контрреволюционеров ничего не знали мы – члены коллегии ЧК? Ну, товарищ Лукоянов!.. – покачал он головой. – Боюсь, что тебя самого арестовать надо! И немедленно! Как вы думаете, товарищи? – оглядел он присутствующих.

– Сядь, Филипп, и не сходи с ума! – приказал Сафаров. – Это я тебя как члена партии прошу: сядь и помолчи. И, если Федор разрешит, я могу тебе ответить на твои вопросы.

– Скажи ему, – кивнул Лукоянов.

– Так вот: о совершенно секретной операции под названием «Кулич», которую провели лукояновские чекисты, нельзя было знать всем – даже самым большим начальникам! Таков закон любой разведывательной миссии. Но кое-кто из коллегии чека был осведомлен.

– Ты знал? – спросил Голощекин.

– Да, – ответил Сафаров. – Правда, не всё.

– За что же тебе такое большое доверие? – с обидой спросил Голощекин. – А мне, значит, такое большое недоверие?! Федор! Не доверяете – мне?! Большевику с дореволюционным стажем? Военному комиссару всего Урала?

– Я совсем немного знал, – добавил Сафаров, – потому что самому пришлось поучаствовать. На одном из этапов. А не пришлось бы участвовать – тоже не знал бы. И не стал закатывать истерику, хотя я и не военный комиссар.

– Филипп, – вмешался Белобородов. – У Федора есть свой очерченный круг полномочий. Есть у него еще и свое, непосредственное, начальство в Москве. Думаю, ты согласишься: он, по службе своей, не имеет права всех подряд оповещать о своих секретных миссиях. Согласен?

– Нет! – заявил Голощекин. – Есть более высокие интересы, чем миссии и мессии!

– Какие же?

– Интересы нашей партии! – отрезал Голощекин. – Они всегда выше интересов государства и бюрократии! Федор должен был нам все сказать!

– Так вот сейчас он и рассказывает, – примирительно заметил Сафаров. – И я думаю, что это правильно. Не понимаю, почему ты из штанов выпрыгиваешь!

Голощекин немного поостыл:

– Ладно… – сказал он. – Но почему он отпустил контру?! Ты только об том подумай! Он направил белого гада к Колчаку, чтоб гад этот потом в тебя же и стрелял! И в меня! И в других наших товарищей по партии!

– Потому, дорогой мой по партии товарищ Филипп, я его не арестовал, – ответил Лукоянов, – что Малиновский мне нужнее там живой, а не здесь мертвый! – Он помолчал, словно не решаясь, продолжать или нет. Но, в конце концов, решился: – Были у нас еще подозрения относительно одной монахини – странницы Георгии… Живет сейчас в монастыре и время от времени носит продукты в дом Ипатьева. Еще прежний комендант, Авдеев, разрешил носить Романовым еду с монастырской фермы. Наша плотная слежка за Георгией, в том числе и внутренняя, силами нашей агентуры среди монахинь, ничего пока не дала. Мелькнула тут еще одна подозрительная фигура – тоже монах и тоже странник, некий Досифей, черноризец. Откуда явился – непонятно. Пришел-ушел и пропал.

– А что Яковлев? Не подавал знать о себе? – спросил Голощекин и тут же себя запоздало упрекнул: как же он в Москве не спросил о Яковлеве!

– Нет, – ответил Лукоянов. – Распустил отряд, сам заявил, что собирается в Тобольск, но в Тобольск не прибыл. Но я за ним не следил. Он нам тогда был не интересен. Так что ничего не известно о нем на сей момент.

– Ну, хватит, давайте к делу! – предложил Войков, переводя разговор на другие рельсы. – Что бы там ни было – кулич или пирожок, монах или монашка, но выходит, что только одни мы с Исаем оказались единственными решительными слугами царя, которые осмелились предпринять реальные попытки устроить Романовым побег!

Он и Радзинский переглянулись и рассмеялись. Голощекин усмехнулся, Сафаров кивнул. Они тоже знали эту историю.



В конце июня, удивляясь полному бездействию монархистов, живущих в Екатеринбурге, члены коллегии чека решили: неплохо бы добыть или сотворить доказательства того, что Романовы все-таки намеревались бежать и имеет место монархический заговор. Добыть доказательства взялись Радзинский и Войков. Они оба хорошо владели французским языком, поэтому сочинили и с надежным человеком из охраны передали Николаю два письма на французском, в которых безымянный русский «une officiere» сообщал, что в городе имеется группа преданных людей, которая готовит освобождение Романовых. И развернул перед ними увлекательный план бегства. К большому удивлению чекистов, в ответах для «une officiere» Романовы бежать отказались.

«Мы не хотим и мы не можем бежать, – писали они тоже по-французски. – Мы можем быть только похищенными силой, так как сила привела нас в Тобольск. Но не рассчитывайте ни на какую активную помощь с нашей стороны. У коменданта дома достаточно сил, охрана многочисленна. Стрелки меняются часто. Они охраняют нас и наши жизни добросовестно и очень хорошо с нами обращаются. И мы не хотим, чтоб они пострадали из-за нас, и не хотим, чтобы и вы тоже пострадали. Так что во имя Бога нужно избежать кровопролития. Если вы о нас действительно хотите позаботиться, то можете всегда прийти и спасти нас в случае реальной и неизбежной опасности. Имейте в виду, мы ничего не знаем, что происходит в мире. Мы не получаем ни журналов, ни газет, ни писем в последнее время. И с тех пор как охрана позволила нам открывать окно, надзор усилился, и нам запрещено высовывать головы в окна, потому что можно получить пулю в лицо».

– Я думаю, – с нажимом произнес Голощекин, – обсуждение мы можем на этом закончить. Прошу, товарищи, высказаться по существу. Какие конкретные предложения? Что будем делать? Хочу особенно предупредить, у нас в запасе не то что сутки, а может быть, даже только часы!.. – он вспомнил о словах Шиффа, сказанных перед тем, как они расстались: рав предупредил, что у него нет лишнего времени и нет других дел в Екатеринбурге. Он должен только проконтролировать исполнение и сразу уедет в Москву.

Все, словно по команде, замолчали.

– Александр! Что ты? – обратился Голощекин к Белобородову.

– Нет уж! – сказал Белобородов. – Я, как председатель исполкома, выскажусь последним. Не имею права давить на товарищей своей должностью.

– Раньше ты что-то не часто вспоминал об этом! – едко бросил Радзинский.

– Ладно… – перебил его Голощекин. – Товарищ Кудрин! Что ты скажешь, Михаил, как кадровый сотрудник чека?

Кудрин вскочил, пожал плечами, но ничего не сказал.

– Ну, так как же? – еще раз спросил Голощекин.

– Конечно! – ответил Кудрин убежденно. – Нужно решать!

– Что решать? И как? – спросил Белобородов. – Говори честно. Как на духу!

– Решать надо… конкретно! – с еще большим убеждением заявил Кудрин и сел.

– М-да… Юровский? – спросил Голощекин и услышал медленно-ленивый бас:

– Я еще думаю.

– Лукоянов?

– Мое мнение такое, – неторопливо сказал Лукоянов, – попытаться все-таки сохранить Романов как возможных ценных заложников. От них может быть серьезная польза советской власти…

– Понятно! Исай?

Радзинский кашлянул.

– Ну, чего там! Какие заложники, – недовольно сказал он. – Возни не оберешься. Повиснут на шее, как гири…

– Ты, Петр?

Войков только молча кивнул. Он выдержал пристальный взгляд Голощекина, но не произнес ни слова.

– Так что же? Кто-нибудь что-нибудь скажет? – начал терять терпение Голощекин.

Но никто не хотел первым произносить главное слово.

– Итак: мое предложение как военного комиссара, – заявил Голощекин. – Виду невозможности из-за сложной обстановки обеспечить надежное пребывание под арестом коронованного палача Николая Кровавого и его последышей – Романовых расстрелять! Прошу голосовать.

Все подняли руки.

– Отлично! – сказал Голощекин и повеселел. – Принято единогласно. Нужно оформить протоколом заседания президиума исполкома. Чтоб не было разговоров потом, что собралась какая-то группка и что-то решила. Нет! Это должно быть решение советской власти! Правильно я говорю, Георгий?

Белобородов молча кивнул. И Голощекин продолжил:

– Итак, я полагаю, ничего откладывать нельзя ни на час, ни на минуту. И уже сегодня с ними должно быть покончено навсегда. Кому поручим привести в исполнение народный приговор – расстрелять Николая Кровавого и его семью? Предлагаю поручить это историческое дело… – он подумал. – Да вот – товарищу Юровскому.

Юровский поднял на Голощекина тяжелый взгляд и с медленным недоумением произнес:

– Не понимаю, почему меня?

– Да потому, – ответил Голощекин, – что ты, товарищ Яков, у нас самый организованный, аккуратный и четкий. Тебе можно поручить любое дело без опаски. И ты все сделаешь, как надо.

– Нет! – неожиданно сказал Юровский.

– Ты что же? – Голощекин от удивления даже встал со стула. – Отказываешься от поручения советской власти? От поручения твоих товарищей по партии? – возмутился он. – Ведь ты ж только что голосовал вместе с нами со всеми!

– Я понял так, – сказал Юровский, – что решено расстрелять только царя. А семью зачем? Дети за него не отвечают. Это уже будет не расстрел, а нечто другое.

– Что «другое»? – живо обернулся к нему Радзинский. – Яков, поясни, говори открыто!

Юровский не ответил.

– Ну! – нетерпеливо сказал Радзинский. – Мы ждем.

– Если расстреливать детей, – медленно и спокойно пробасил Юровский, – это уже будет убийство. И я не хочу, чтобы меня, большевика, кто-нибудь когда-нибудь назвал убийцей.

– Ну а что ты будешь с ними делать? Куда денешь? – спросил его Радзинский.

– Это мы можем потом обсудить, – ответил ему Юровский и на его массивных челюстях перекатились желваки. – И еще раз повторяю: я категорически против! Детей – нет!

– А разве они не Романовы? – спросил его Войков, обернувшись всем корпусом.

– Так… Романовы. Но… Я не знаю, – сказал Юровский. – Мое предложение: пощадить детей. И в первую очередь – мальчика.

– Наследника? – вмешался Кудрин. – Я – против.

– Нет, я имел в виду, прежде всего поваренка, Леню. Он играл с Алексеем… – ответил Юровский. – И вообще, всю прислугу нужно вывести оттуда. И детей и мать. А главного фигуранта оставить.

– Это невозможно! – категорически заявил Радзинский.

– Да, – отозвался Войков. – Исай прав – что ты, Яков, будешь с ними делать? Никого из Романовых нельзя отсюда выпускать. Останься хоть один из них в живых – это означает, что династия не пресечена, и они будут претендовать на то, чтобы Россия снова стала их собственностью.

– Это означает также, – добавил Голощекин, – новое ожесточение гражданской войны, неизбежную интервенцию и снова – кровь и смерть. Голод и опустошение. Ты этого хочешь? То, что они нас вздернут, если доберутся до наших шей – ладно! Но сколько народу будет еще перебито из-за того, что у товарища Юровского сопли, понимаешь, потекли. В этом и есть главный вопрос, а не в том, чтобы казнить одного только Николая! Так ты эти свои поповские штучки брось! Мы здесь не в лютеранской церкви!

Юровский молчал.

– Ты про какие «лютеранские штучки»? – заинтересовался Лукоянов.

– Да вот пусть гражданин Юровский и скажет, – заявил Голощекин. – Пусть скажет, что он скрыл от партии. – И сам же сказал: – Когда наш товарищ Яков жил за границей, в Берлине, он принял там лютеранство. В партийных анкетах об этом почему-то не сообщает, прикидываясь добропорядочным евреем!

Радзинский и Войков ошеломленно уставились на Юровского. Лукоянов от удивления снял очки, Белобородов крякнул и потер затылок. Кудрин таращился тоже во все глаза на Юровского, даже челюсть отвисла.

– Я ничего не скрываю от партии. И никогда, – медленно и спокойно пробасил Юровский. – Я никогда не был правоверным или евреем, несмотря на свое происхождение и семейное воспитание в ортодоксально-иудейском духе. Мало того: из семьи своей ушел и уехал за границу я именно потому, что еврейство душило меня своей ограниченностью и жесткостью и едва не задушило окончательно. Да, был такой факт: в Германии я принял лютеранство. Попытался. Из-за жены. Вернее, потому, что собирался жениться на местной, но у нас разладилось. Скоро понял, что это был ошибочный шаг, продиктованный незрелостью и даже в чем-то малодушием. И я понял также, что я на самом деле – атеист и стихийно всегда им был. Если бы все было не так, как я сейчас сказал, то я бы тогда указывал в своих анкетах вероисповедание – «лютеранин». Или «иудей». Я же знаю, что товарищ Ленин и сейчас указывает в партийных анкетах о себе – «православный». И национальность свою указывает – «великоросс». И происхождение указывает – «потомственный дворянин». И я тоже ничего не боюсь и не стыжусь – мне нечего скрывать.

– Хватит! – поморщился Сафаров. – Прекратим этот ненужный и неуместный спор – кто христианин, кто мусульманин… Вечно ты, Шая, лезешь со своим национальным вопросом! – бросил он Голощекину. – Я понимаю, ты у нас самая угнетенная национальность, но ни я, ни Юровский, и никто другой не желают быть из-за этого еще более угнетенной нацией!

Голощекин невозмутимо кивнул, словно во всем соглашаясь, но при этом многозначительно усмехнулся. Он не забудет этот выпад Сафарову.



Скоро руководитель уральских большевиков Георгий Сафаров жестоко поплатится за свои почти антисемитские слова. До начала первого этапа большой чистки – «красного террора» – оставалось меньше полугода.



Юровский медленно встал и неторопливо подошел к единственному в кабинете окну. И так стоял минут пять, повернувшись спиной к товарищам. Потом обернулся и неторопливо и отчетливо произнес:

– Я ни в коем случае не отказываюсь от поручения, которое мне дает советская власть и партия. Но все-таки надо продумать. Там под арестом посторонние люди. Доктор, повар, слуга…

– Никто из них, – подал голос Лукоянов, – ни разу не высказывал желания покинуть Романовых. Им несколько раз предлагалось. Наверное, поэтому Филипп считает, что по-другому не получится?

– Почему не получится? – удивился Юровский. – Выпустить их – и дело с концом! Приказ – и все. Пусть идут куда хотят. Из-за них гражданская война не начнется, – прибавил он. – Из-за того же поваренка!

– Поваренка… – проговорил Белобородов. – Его можно под каким-то предлогом оттуда забрать. А потом что с ним делать?

– Есть же у него какие-то родственники, – предположил Юровский.

Подал голос Кудрин.

– Его дядю, Ивана Седнева, царского лакея, мы были вынуждены расстрелять месяц назад.

– За что? – обернулся к нему Юровский.

– Как за что, Яков Михайлович? Известно за что – за контру, – ответил Кудрин. – Вы же подписывали постановление как член коллегии!

– Кажется, у мальчишки есть родственники в Центральной России, – проговорил Лукоянов. – Мы выясним. Действительно, надо забрать его заранее. А остальную прислугу выгнать непосредственно перед акцией.

Юровский с облегчением улыбнулся.

– Что ж, в таком режиме я готов к исполнению задания немедленно, – заявил он. – Но… – помедлил Юровский, – мне требуется официальное постановление исполкома. С четкой формулировкой приговора.

Голощекин саркастически усмехнулся, открыл рот, чтобы сбить с Юровского его амбиции, но опередил Белобородов.

– Будет документ! – пообещал он. – Зайди через час-полтора и получишь – с печатями и подписями.

– Мне нужны помощники, – сказал Юровский.

– Сам выбирай, – предложил ему Белобородов. – Кто тебе нужен, тех и бери.

– Хорошо… – сказал Юровский. – Вот – товарищ Кудрин.

– Есть! – вскочил Кудрин.

– Ну… – помедлил Юровский. – Надо мне и кого-то из представителей красной армии. Тебя, что ли взять, Филипп? Пойдешь ко мне в группу?

Голощекин усмехнулся, поправил жесткую щетку своих усов и с иронией сказал:

– С чрезвычайным и большим удовольствием! Спасибо тебе, Яков за доверие! Но не думаю, что у комиссара по военным делам всего Урала нет больше других дел. Я тебе, Яков, очень хорошего человека дам – Петра Ермакова. Петра Захаровича. Военный комиссар Верхне-Исетска. Твердый несгибаемый большевик. Надежный. Он будет тебе самым лучшим помощником. У него при исполнении рука не дрогнет: он не только кучу врагов народа на заводе разоблачил, но и сам приводил приговоры в исполнение.

Юровский кивнул и тяжело замолчал.

– Вообще-то говоря, дело вовсе не простое, – наконец сказал он. – Одно – когда в бою или при подавлении того же мятежа… во врага стреляешь, он – в тебя. А тут…

– Да, Яков, – согласился Голощекин и добавил неожиданно сочувственным тоном. – Что уж тут… Ты прав. Теперь ты понимаешь, почему мы, твои товарищи, возлагаем на тебя эту трудную задачу? Я, например, глубоко убежден, что лучше тебя никто не справится и я в том числе. Давай, выполни задание советской власти как можно лучше. Как ты умеешь. А я знаю, что все умеешь ты делать основательно и надежно.

– Я выполню поручение партии, – еще раз проговорил Юровский. – А вот потом куда их? Где хоронить? И как? И что записать в официальный документ?

Все задумались.

– Нет, – нарушил молчание Радзинский. – Просто так хоронить нельзя. Белые выкопают. Поставят памятник какой-нибудь. Или там… часовню. Вот тебе и место поклонения, вот тебе и мученики, вот тебе и мощи! Такая пропаганда! Нет, так не годится….

– А что же ты предлагаешь? – спросил Белобородов.

– Уничтожить без остатка. Сжечь до пепла.

– Э-э-э, нет, друг мой, – вмешался Войков. – Это не так легко. Ты знаешь, сколько нужно времени, чтобы сжечь один человеческий труп? Я недавно интересовался. Тут, брат, целая технология.

– Так сколько же нужно времени для этого? – угрюмо спросил Юровский.

– Часов десять-пятнадцать, а то и все двадцать. Но это если без вспомогательных средств, – ответил Войков.

– Да вот, кстати, очень хорошо, что Филипп упомянул товарища Ермакова. Я с ним как-то разговаривал на эту тему, – заметил Радзинский. – Он это умеет. И есть еще в твоих рядах, – обратился он к Лукоянову, – то ли некий Летомин, то ли Латонин… про него Ермаков мне упоминал. Чекист из Верхне-Исетска. Специалист. Правда, помнится, он больше специалист по сожжению павших животных, но дохлая лошадь от дохлого гомо сапиенса не очень отличается. С человеческим трупом, пожалуй, легче справиться. Масса все-таки меньше.

– Хорошо! – согласился Лукоянов. – Дадим и его. Считай, Яков, что у тебя есть специалист.

– Ну а теперь… – сказал Белобородов. – Все обсудили?

– Да. У меня все, – сказал Голощекин.

– Есть, у кого вопросы? – спросил Белобородов, плавно беря власть в свои руки.

Вопросов не было.

– Тогда так, – заявил Белобородов. – Часика через три, Яков, получишь документ. Я передам с Ермаковым, а он доставит.

– Кстати, – спросил Голощекин. – От тебя, Яков, кто еще будет участвовать?

– Я и мой помощник Никулин Григорий Петрович, – ответил Юровский. – Итак, четверо – Кудрин, Ермаков, Никулин и я.

– Принято.



26. ВЕРСИИ СУДНОГО ДНЯ



РЕСТОРАННЫЕ музыканты (на профессиональном жаргоне – лабухи[165]) стали разбирать инструменты и неторопливо подключать их к электросети. Завыл и тут же затих, хрюкнув напоследок, динамический микрофон. Прозвучали два мощных гитарных аккорда, за ним слегка взвизгнул электроорган. Органист (самоназвание – «оргист», от слова «оргия») – молодой парень с грязным и скрученным шнурком новомодной бороды, бритый налысо, но зато с ярко накрашенными губами и подведенными тушью глазами, в сверкающей, словно чешуя бойцовой рыбки, рубашке, в тесных кожаных брюках – типичный ресторанный педераст – поправил микрофон на своем инструменте и едва шевельнул губами. Немедленно взревели, словно реактивные двигатели, японские аудиоколонки «Akai», каждая – величиной с небольшой книжный шкаф и мощностью сто пять децибел, отчего тихий голос лабуха громовым раскатом пронесся под потолком гостиничного ресторана и сшиб облачко пыли с потолочной лепнины в стиле «сталинский ампир». Органист откашлялся – гром снова ударил, заметался, разлетелся и раскололся по залу, зазвенел в оконных стеклах, в хрустальной люстре под потолком и отозвался в костях посетителей, которые сидели слишком близко к эстраде.

Иван Иванович нерешительно остановился на входе. Он и в прежние-то времена в государственных ресторанах бывал – раз-два и обчелся. В частный попал впервые, хотя и здесь однажды был, когда заведение принадлежало советскому государству.

Встретиться в ресторане предложила Новосильцева. Заметив некоторое смущение на лице Ивана Ивановича, она спросила:

– У вас другое предложение? Смелее! За правду и смелость не наказываю.

– Нет-нет – заверил Иван Иванович. – Просто я совсем забыл, что у вас, то есть во Франции, принято встречаться в ресторанах по делу и без дела. В свою очередь, у нас… то есть в освобожденной Руссиянии…

– Знаю! – поспешила на выручку Новосильцева. – Бывала. Целых два раза. И оба раза осталась в живых. Кое-какие впечатления сохранила надолго. Советский ресторан, – усмехнулась она, – я бы определила как высшую школу взаимной ненависти. Посетитель начинает ненавидеть официанта, еще не увидев его. Он справедливо полагает, что официант здесь находится с единственной целью – обобрать его до кальсон… пардон – до исподнего! Официант же воспринимает посетителя, как ходячий кошелек, обязанный раскрыться безо всяких условий. Если клиент этого не понимает, ему преподают урок, чтоб надолго запомнил. И он запоминает, потому что нервы у него здесь – на поверхности. Единственное, что может немного смягчить жестокие условия для посетителя, – скорость, с которой клиент напивается. Чем быстрее, тем лучше для обеих сторон.

– Но сейчас-то советских, казенных, ресторанов, по-моему, нет вообще, – заметил Иван Иванович. – Правда, этот факт не доказывает… м-м-м…

– Да, разумеется, ничего не доказывает, – согласилась Новосильцева. – Например, то, что нас там ждут, как нормальных людей.

– Тогда, может быть, в другое место?..

– Нет. Давайте попробуем. Мне интересно. Мой давний парижский приятель – по профессии социолог – считает, что цивилизованность того или иного народа определяется состоянием общественных уборных, разумеется, бесплатных, и – гуманностью ресторанного сервиса.

– Ваш приятель прав, – согласился Иван Иванович. – Но стоит ли вам подвергаться…

– Стоит! Хочу посмотреть на новую русскую цивилизацию. Ждите меня, дорогой мой Иоанн Иоаннович, в семь часов вечера.

Он пришел к половине седьмого, чтобы освоиться и занять стол. И попал как раз к разыгрыванию инструментов. Враз полуоглушенный, он стоял на пороге зала и растерянно рыскал взглядом по сторонам. Сильно, да – сильно отличается нынешняя обстановка от прежней! Но одинокая дальняя нервная клеточка в мозгу Ивана Ивановича тем не менее сигнализировала: какая-то гадость с прежних времен здесь все равно осталась. Серьезная гадость. Вот какая именно – он установить не мог, внешне она не просматривалась.

Да, еще лет десять-двенадцать назад ресторан гостиницы «Столица» заполнял, в основном, командировочный люд из разных концов великой страны, так и не сумевшей за семьдесят отпущенных ей лет жизни освоить ресторанную сторону советского бытия и сделать ее естественной, безопасной, удобной для обычного человека. Легко было определить, какие представители «новой исторической общности – советского народа»[166]прибыли в столицу и откуда. Сверкали черными жаркими зрачками дети кавказских гор. Заказывали они, естественно, шашлыки, чахохбили, сациви и лобио. Лениво жевали отвратительный пересохший плов узбеки, казахи и киргизы, беря его с тарелки щепотью и точными движениями издалека бросая себе в рот. Прибалты подозрительно щурили поросячьи глаза по сторонам и презрительно хлопали белесыми ресницами: они почему-то считали себя высокоразвитыми европейцами, попавшими в азиатскую бестолковую деревню только по жестокой необходимости, и поэтому пили только коньяк. Правда, неевропейский, хотя и лучшего качества – мягкий армянский, островатый грузинский, сладковато-нежный дагестанский. Загрызали двумя-тремя кружочками сухокопченой колбасы, твердой, как деревянная чурка.

Через час-полтора от прибалтийских европейцев ничего не оставалось. Дорогой коньяк заканчивался, прибалты наливались мрачной злостью и переходили на дешевую водку, к которой им приносили вечный салат «оливье» с майонезом. На этом этапе цивилизованные латыши, эстонцы и литовцы очень быстро отключались от цивилизации и засыпали каждый в своей позиции: кто в кресле, кто потихоньку сползал под стол, кто, по интернациональной традиции, опускал физиономию в салат «оливье». Иногда просыпаясь, освобождал ноздри от зеленого горошка и мелкого картофеля и снова укладывал голову на старое место, но уже поудобнее. Бесшумно подлетавшие официанты услужливо интересовались:

– Салатик переменить вам, уважаемый? Принести свеженький?

И если клиент не реагировал, шли звонить.

Тогда в зале появлялись веселые милиционеры. Они перемигивались с халдеями, и те указывали на самых перспективных клиентов. Милиция отволакивала перспективных в гостиничный пикет, где тщательно изучала содержимое их карманов, а потом отправляла в вытрезвитель, где все было, как у людей: решетка на окне, холодная и липкая клеенка на деревянном топчане, ледяной душ, фельдшер в белом халате поверх милицейского мундира. Здесь прибалты сразу забывали русский язык и не понимали, что от них хотя недоразвитые русские милиционеры. Но, приняв ледяной душ и просидев голяком до утра, кутаясь всю ночь в рваную простыню, воняющую аммиаком, и пережив похмельный ужас, хорошо вспоминали малоцивилизованный русский язык и посылали одного из своих за деньгами – оплатить медицинские услуги.

Почти никогда не попадали в вытрезвитель из ресторана гостиницы «Столица» армяне, азербайджанцы, грузины, дагестанцы и прочие «лица кавказской национальности»[167]. Они умели веселиться от души, не теряя человеческого облика. К середине веселья оркестр играл исключительно лезгинку. На музыкантов сыпались, словно листья по осени, красные десятирублевки, оркестр снова и снова заводил одно и тоже «для нашего дорогого гостя из солнечного Тбилиси, или не менее солнечного Сухуми, а то и такого же солнечного Еревана». Дорогие – в денежном смысле – гости, скинув пиджаки, устраивали посреди зала танцевальную джигитовку. К тому времени азиаты тихо исчезали, прихватив с собой половину личного состава из дежурной смены московских проституток – тупых, вульгарных и крикливо пьяных. Некоторые шлюхи перед работой капали себе в глаза атропин, чтобы расширенными зрачками производить особенное впечатление на клиентов. И в самом деле, их взгляды действовали на провинциальную клиентуру прямо-таки гипнотически.

Русских командировочных в вытрезвитель брали относительно мало. Они здесь, как всегда, были беднее всех, и содрать с них что-либо ощутимое удавалось не часто. Русские напивались быстро, словно боялись, что водку у них отберут. Долго рассчитывались с официантом, по десять раз изучали счет, в котором итоговая сумма оказывалась всегда вдвое, а то и втрое большей, нежели они рассчитывали. Выгребали из карманов последние медяки, но если не хватало, снимали с руки часы и пытались впихнуть официанту. Не каждый халдей соглашался принять такую плату или залог. От огорчения русская клиентура медленно трезвела и, пришибленная, расходилась по своим этажам, поклявшись, что отныне нога не ступит на вражескую территорию. Но уже в одиннадцать следующего утра их опухшие морды появлялись и жадно высматривали в буфете пиво. Потом, если удавалось наскрести на бутылку, повеселев, мчались на почту – отбить телеграмму домой с воплями, что их обокрали в метро, в трамвае или просто на улице и поэтому им немедленно нужен телеграфный перевод на двести-триста рублей. А вечером снова оказывались на вражеской территории, но уже с презрительными мордами победителей или оккупантов. Это означало, что перевод пришел вовремя.

Следующей волной, после ухода оркестра, расползались по номерам кавказцы – как правило, с перекошенными злостью физиономиями, на которых быстро вырастала синяя щетина, и этот процесс можно было хорошо наблюдать невооруженным глазом. От кавказского веселья не оставалось и следа. Они были готовы «рэзать» всех подряд, кто попадется. И все по той же причине: в их счетах сумма тоже оказывалась больше рассчитанной, но уже в пять-шесть, а то и в десять раз. Одни платили сразу, а для тех, кто пытался опротестовать счет, у халдеев был верный прием.

– Слушай, дорогой! – говорил официант, излучая дружелюбие и радость. – Ты что же – не можешь заплатить? Так почему ты мне сразу не сказал: вот, мол, я приехал из Тбилиси или Кутаиси совсем бедный, совсем нищий, и в кармане ни копейки, а выпить и погулять в Москве на халяву хочется! Я бы сам за тебя заплатил, и не разорился бы, потому что таких нищих кавказцев, как ты, в нашем ресторане никогда не было до тебя и после тебя никогда не будет.

Попадание всегда оказывалось стопроцентным. Какой же кавказец дойдет до позора, чтобы его считали неплатежеспособным. И если денег не хватало, а у него на руке оказывались часы, но не «Победа» какая-нибудь, как у русского, а самая настоящая японская «сейка» или швейцарский «ролекс», часы немедленно перекочевывали в карман халдея. Не было часов – кавказский гость тут же в зале расстегивал свои штаны, спускал их на пол, отворял в трусах секретный кармашек, откуда осторожно извлекал фиолетовую пачку двадцатипятирублевок. Но если у клиента и запаса не было, то халдей охотно предлагал ему кредит.

– Ладно, жаль мне тебя! – говорил официант. – Я же вижу – ты порядочный и уважаемый человек, не то, что эти нищие армяне (азербайджанцы, грузины, дагестанцы – ненужное вычеркнуть). Благодари Бога, что у меня бабушка армянка (азербайджанка, грузинка, дагестанка). Надо выручать своих… что поделаешь! Так сколько ты должен?.. Сколько там на счете?

– Двэсти пятьдесят руп! – отвечал «свой». – Так у тебя на бумажке напысано!

– Ну-ка дай еще глянуть… Хм, в самом деле, двести пятьдесят, – подтверждал халдей. – Большие деньги! Даже не знаю, могу ли помочь…

– Можэш, брат, можэш! Потом шо хочэш, прасы, прыежай ко мнэ, самым дорогим гостэм будэш!

– А ты, действительно, армянин (азербайджанец, грузин, дагестанец)? Покажи паспорт!

Паспорт переходил в руки халдея. После коротких переговоров к паспорту кавказский «земляк» прилагал расписку, в которой подтверждал, что действительно задолжал такому-то, но не двести пятьдесят, а триста пятьдесят, которые он завтра вернет, а если сможет только послезавтра, то это будет уже четыреста пятьдесят – и так далее, по таксометру. И только тогда получит паспорт обратно.

Оглядевшись, Иван Иванович, обнаружил, что здесь совершенно не было азиатов. Не смог Иван Иванович и вычислить ни одного прибалта, хотя их всегда издалека можно узнать по придурковато-самодовольным физиономиям. Ну, с этими понятно. Их ублюдочные государства-химеры настолько обнищали, что поездка в Москву для подавляющего числа тамошних «свободных граждан Европы» стала так же недосягаема, как и полет на Луну. Ну а те, кто успел украсть за время реформ и революций что-либо стоящее из советской госсобственности – заводы, пахотные земли, леса – в такие рестораны не ходят.

Не лучше и с «кавказским фронтом». Недавно понятие «нищий кавказец» было столь же абсурдным, как и «рабочий еврей». Сейчас кавказцев тоже почти не было. А в десятке-полутора горцев арийской внешности, которые расположились в двух полуоткрытых купе, Иван Иванович безошибочно признал чеченцев. Спиртного на их столе не было, только несколько кувшинов с фальшивым апельсиновым соком. Двое-трое из них открыто курили анашу, удушливо-тоскливый запах которой донесся и до Ивана Ивановича. В одном из купе, справа и слева от худого, с седыми длинными волосами человека, сидели, цепляясь за его руки, две известные московские проститутки, дочери популярных политиков. Занимались они древним ремеслом исключительно из любви к искусству, денег не брали – наоборот сами могли осыпать долларами любого партнера: таковы стали теперешние нравы высшего московского света. Цеплялись дорогие, но одновременно бесплатные, молодые шлюхи за Джабраила Умарова – одного из главных воротил чеченской мафии. О нем говорили, что он богаче Абрамовича. Умаров курировал в Москве банковское направление. Чеченская бандитская сеть, густая и ошеломляюще жестокая, накрыла все банки в Москве, в том числе, и иностранные, – это Иван Иванович знал по службе точно.

Больше ничего в этом зале с советских времен не изменилось, если не считать нового огромного аквариума на всю стену, в котором лениво и бестолково двигались, словно тоже обкуренные анашой, небольшие осетры, бестеры[168], и пара налимов. Время от времени они с нескрываемым отвращением посматривали на публику.

«Как же так быстро все произошло? – размышлял Иван Иванович. – Вот кавказцы… самые богатые, с надежным и обеспеченным будущим жители горных окраин СССР. Кто они сейчас? Подавляющее большинство закавказского населения вмиг превратилось в таких бедняков, что даже осознать этого они до сих пор не в состоянии. Сколько лет прошло, а простой народ так и не понял, что случилось. И откуда в новоявленных горных сатрапиях появилась крохотная кучка сверхбогачей, урвавших такие богатства, которые не снились и Гаруну аль-Рашиду. А чтобы новая голь и рвань не опомнилась, ей указали на главного врага, который во всем виноват, потому что грабил Кавказ полтысячи лет, а теперь совсем ограбил его, – на Россию. На ту самую Россию, большая часть богатств которой всегда доставалась не русским, а окраинным народам. Россию, без которой на Кавказе давно не осталось бы ни одного грузина, армянина, азербайджанца. Жили бы только турки и персы. Хотя нет: оставили бы немножко коренных народов – рабов тоже ведь надо откуда-то брать».

Что же до Чечни, то, по твердому убеждению Ивана Ивановича, она давно выиграла войну с Россией. И главные боевые действия кавказской войны шли не на Кавказе, а в Москве. К 1998 году чеченцы завершили захват всей московской экономики – всех банков, всех приносящих доход предприятий, в том числе и государственных, всех серьезных источников дохода, вырезая с невиданной жестокостью тех, кто отказывался платить дань. Ни одна крупная сделка в Москве не проходила мимо чеченской мафии – высокоорганизованной и абсолютно беспощадной – не менее страшной, нежели китайская «Триада». Наблюдая из-под полуопущенных век за подлинными хозяевами Москвы и России, Иван Иванович думал: «Да, они давно бы прекратили войну в Чечне. Но ведь такое выгодное дело! Такой бизнес! Сколько миллиардов долларов из бюджета России можно оторвать без хлопот и – сразу одним куском… Да, самочувствие всего Кавказа определяется здесь. Чуть какие трения и противоречия внутри мафии – сразу начинаются взрывы и пальба на Кавказе… Если согласия не удается достичь, взрывы и пальба переносятся в Москву. Боже, Боже мой! – мысленно простонал атеист Иван Иванович, сотрудник КГБ со стажем. – Как же это получилось? Почему так быстро, всего за несколько лет вся эта сволочь – чеченская, русская, еврейская, азербайджанская… – распластала Россию, как загарпуненного кашалота, и жрет ее живьем! Давятся, морды кровью перемазаны, животы как барабаны, уже набивать некуда, а они все жрут и жрут… Режут ее – она кричит от боли, а они жрут. Живую!..» И вдруг его впервые в жизни охватила такая волна ненависти к этим говорящим здесь вполголоса бледным высокомерным подлинным хозяевам Москвы и России, в костюмах от лучших кутюрье мира по сто тысяч долларов штука, что у него хватило сил только с облегчением подумать: хорошо, что нет сейчас при нем оружия. Он сейчас расстрелял бы их всех – с их охраной, с их русскими шлюхами высшей пробы, владеющими двумя-тремя иностранными языками. Расстрелял бы и спокойно посчитал свой долг перед Родиной выполненным. «А дальше? – подумалось ему. – Дальше на их место тут же придут другие. Еще хуже. Диалектика, блин, чтоб ее дождь намочил! Куда от нее денешься? Но все равно, когда-нибудь народ своими руками начнет уничтожать этот кодляк. «Жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе![169]», – с сожалением подумал Иван Иванович.



– Ага, вот вы где! Попались! – раздался сзади громкий голос Новосильцевой.

От неожиданности он вздрогнул.

– Не отпирайтесь. Я вас узнала!

– Разве это было так легко? – попытался подхватить шутливый тон Иван Иванович.

– Не очень, но долго ли умеючи? – она подозрительно посмотрела на него. – Ну-с, Иоанн Иоаннович, что теперь привело вас в особо философское состояние духа?

– Иногда никак не могу понять, что происходит с людьми. И со мной самим тоже, – сознался Иван Иванович. – Вот недавно один мой коллега, специалист по массовым беспорядкам, рассказал мне…

– Минутку! – перебила Новосильцева. – Простите, друг мой, сегодня вам никакой свободы слова не будет! Я тоже сама не понимаю, что на меня порой находит…

– Я знаю, если позволите, – бросил на нее быстрый взгляд Иван Иванович.

– Позволяю. И что?

– У вас такое состояние, какое бывает у человека, который подсознательно решает очень сложную или объемную задачу, но сам плохо контролирует процесс, который протекает скрытно, однако, настойчиво требует дополнительного ресурса или времени. Но вам не хватает ни того, ни другого, и вы, естественно, пребываете в перманентном раздражении. И в то же время не осознаете, откуда раздражение берется, что вызывает еще большее раздражение. Так?

– Милый мой Иоанн Иоаннович! – рассмеялась Новосильцева. – Вы такой, оказывается, замечательный знаток человеческой души, и значит, должны знать, что женщина никогда вам не признается в своих проблемах, особенно, если они у нее, действительно, есть и требуют, как вы говорите, всего ресурса. Ну, давайте, присядем все же и поговорим. Где наш столик?

– Не успел, простите…

– Ничего страшного! Вот к нам уже идет, даже спешит, не ожидая специального приглашения, распорядитель или, на современном русском… как нынче по-русски называют такого работника, Иоханаан Иоханаанович[170]? Помогите, – спросила она.

– Может быть, вам легче было бы называть меня по-русски, Лариса Васильевна? – застенчиво произнес Иван Иванович.

– Не обращайте на меня внимания – старая привычка, еще со студенческих лет: люблю разнообразить формы обращения, – улыбнулась она. – Я всегда была немножко хулиганкой… Так как же его теперь называют по-русски?

Иван Иванович подумал и старательно произнес по-французски:

– Maitre d'hotel[171].

Новосильцева только покачала головой:

– О, как удивительны тайны родного языка! Никогда и представить себе не могла бы…

Метрдотель уже был рядом – небольшого роста, в белой мятой рубашке с расстегнутым воротом, в мешковатых брюках. По его круглой и бледной физиономии легко можно было понять, что он – человек занятой и окружающий мир ему страшно мешает.

– Шё нюжьно? – с одесско-еврейским акцентом брезгливо спросил он.

Иван Иванович и Новосильцева переглянулись.

– Как это – «шё нюжьнё»? – не давая сказать Ивану Ивановичу, переспросила Новосильцева. – На каком это языке?

– Я спрашиваю, что вам нужно? Не поняли? Русского языка не понимаете? – повторил метр раздраженно, но уже почти по-московски.

– Русский-то я, положим, понимаю немножко, – нехотя призналась Новосильцева. – А нюжьнё нам здесь… всего лишь помыться. Но только с вениками. Есть веники? Березовые? Сейчас скажет, что у них нет березовых веников, – обернувшись к Ивану Ивановичу, с обидой произнесла она. – Вот увидите, я права!

– Веников нет! – отрезал метр. – Здесь не баня, а ресторан! Не знали?

Новосильцева с облегчением шумно перевела дух, как человек, получивший долгожданный ответ на свой трудный вопрос:

– Ну, слава тебе, Господи! – перекрестилась она. – А я-то уж подумала, здесь баня. Ну, раз уж так случилось и мы попали в ресторан, то нам надо, любезный, чтобы вы предоставили нам хороший столик, быстрое обслуживание и еду, после которой можно остаться в живых.

– Не обслуживаем! – отрезал метр.

Новосильцева посмотрела сначала на него, потом на Ивана Ивановича, совсем смятого (у него сработал рефлекс неистребленного советского стыда: «Что иностранцы о нас подумают?!»), потом снова на метра и недоуменно переспросила:

– Что-то мы вас не поняли, любезный. Вы, кажется, сами только что сказали, что здесь ресторан, а не опиумная курильня!

– Вы кто такие? – вдруг спросил метр.

– Да так, калики перехожие… – со вздохом призналась Новосильцева. – Туда-сюда ходим. Вот в столичный ресторан зашли…

– Вы русские?

– Иван Иванович! – обратилась Новосильцева к своему спутнику. – Вы лучше знаете! Кто мы? Немцы? Евреи? Арабы? А, может, бушмены? Вы бушмен, Иван Иванович? А?

Он смущенно пожал плечами и пробормотал что-то невнятное.

– Вот видите! – торжествующе заявила Новосильцева. – Мой спутник – стопроцентный бушмен. Внешность предательская у него – сразу видно, кто он такой и откуда понаехал в столицу.

– Все ясно! – заявил метр. – Русских сегодня не обслуживаем. Приходите в другой раз. А сейчас освободите помещение. И побыстрее.

Новосильцева в упор уставилась на него.

– То есть как это – «русских не обслуживаем»? Это новый юмор новых русских? Уже можно смеяться? Или еще рано?

– Здесь проводится спецмероприятие! Вам понятно? Вы русский язык понимаете? Спец-ме-ро-при-я-ти-е! Русских сегодня не обслуживаем. Все! Идите!

Новосильцева оглядела зал еще раз, бросила внимательный взгляд на посетителей, для которых, очевидно, и проводилось спецмероприятие, и с неожиданной для старухи злобой тихо произнесла:

– У тебя «нацмероприятие», а не «спец», merde de chat!..[172] Ты сейчас у меня будешь «Семь сорок» и «Агицын-паровоз» плясать! Под оркестр!

Иван Иванович загородил собой Новосильцеву и, не давая ей продолжить, просительно обратился к метрдотелю:

– Послушайте, гражданин… господин… извините, не знаю как вас…

– Неважно! – отрезал метр. – Освободите! Или я вызываю охрану!

– Нет, пока не вызывайте, пожалуйста, – попросил Иван Иванович. – Вы сначала выслушайте меня – всего два слова… Дама приехала в Россию в гости. Вернее, по делам. У нее официальный визит. Она из Франции… Французская подданная. По приглашению нашей организации… – он попытался извлечь из внутреннего кармана пиджака служебное удостоверение, которое у него, как у опытного кагэбэшника, было пристегнуто к карману стальной цепочкой, но гэбэшно-фээсбэшная красная книжечка, еще недавно обладающая грозной силой абсолютно везде, запуталась в цепочке и застряла.

Но метр все сразу понял.

– Вы, господин, или как вас там… «та-ва-рищ!» – заявил он, – можете мне ничего не показывать. Здесь частное заведение. И я могу приказать вышвырнуть вас со всеми вашими удостоверениями и французскими дамами! И именно это я сейчас сделаю!

Он вытащил из кармана мобильник и стал набирать номер.

В этот момент под потоком загремели мощные гитарные аккорды, проревел орган, и пидор в рыбьей чешуе неожиданно запел тонким бабьим голосом – ни дать ни взять юный Владимир Пресняков:



В темном переулке,

Где бродили урки,

Я зашел в шикарный ресторан.

Там сидела баба,

Звали ее Мурка,

Из кармана виден был наган!





Метр замахал на музыкантов руками, что-то крикнул, но они не поняли и продолжали. Он подбежал к эстраде, показывая на свой мобильник и на свои уши, и тогда оркестр нестройно заглох, но под потолком напоследок взвизгнуло:



Это уркаганы,

Это хулиганы,

Воровской собрали комитет!..





Чеченцы из обоих купе обернулись к странной паре и внимательно ее рассматривали – одни с подозрением, другие с нескрываемой брезгливостью.

Метр вернулся, угрожающе показывая свой мобильник.

– Ну! – рявкнул он. – Сейчас буду звонить! Долго еще ждать? Стой! Вы куда?! – закричал он, увидев, что Новосильцева направилась в зал в сторону аквариума. – Куда?!

Она уже подошла к стеклянному чуду и неожиданно замахнулась на него палкой. Иван Иванович, словно кенгуру, одним прыжком оказался между ней и рыбами. Он потом так никогда и понял, как это у него вышло – без тренировки показал олимпийский результат. Новосильцева поневоле задержала палку на взмахе и заявила на весь зал:

– Иван Иванович! Вы слышали – русских не обслуживают! А рыбы-то – кто они по паспорту? Конечно, это наглые русские рыбы. И не имеют права на обслуживание!

Метр попытался схватить ее палку, но ему никак не удавалось преодолеть препятствие в лице Ивана Ивановича. Метрдотель описал несколько кругов вокруг взбесившейся франко-русской старухи, однако, Иван Иванович, подобно спутнику Земли, все время поворачивался к метру одной и той же своей, видимой, стороной. Он не давал метру приблизиться к Новосильцевой, одновременно не теряя надежды вытащить из кармана свое когда-то абсолютное, а теперь совершенно бесполезное оружие.

Джабраил Умаров тоже обернулся, бросил на планетарную группу недовольный взгляд, потом едва заметно щелкнул пальцами, и другой чеченец, помоложе, подбежал к метрдотелю, снял его с орбиты и что-то тихо сказал на ухо. Тот остановился, как вкопанный. Потом виновато захлопал глазами, отдышался, и вдруг выпалил:

– Ну что же вы сразу не предупредили!..

Новосильцева и Иван Иванович так и не поняли, к кому относился упрек, но и спросить не успели, потому что метр слегка поклонился и сказал, преисполненный спокойного уважения:

– Мадам, прошу простить за некоторое недоразумение. Я не знал…

– Чего не знали? – осведомилась Новосильцева.

Он бросил на нее удивленный взгляд, и, не отвечая, предложил:

– Еще раз прошу извинения… Чувствуйте себя, как дома. Могу порекомендовать вам вон тот полукабинет, недалеко от оркестра.

– Хм… Порекомендовать… ладно, чего уж там… – проворчала сбитая с толку графинька. – Но – никаких оркестров! – поставила она условие. – Пусть ваши садисты замолчат.

– Хорошо, – с неожиданной любезностью согласился метр. – Они тихо… Можно?

– Только очень тихо, – разрешила Новосильцева.

Через две секунды оркестр заглох.

Новосильцева, прежде чем сесть, внимательно посмотрела в сторону седого куратора московских банков и удостоила его едва заметным, полным достоинства кивком. Тот улыбнулся, в ответ и повернулся к своим. В зале опять зазвучала приглушенная чеченская речь.

Откуда-то из параллельного мира появился официант в дурно сшитом фраке. Вежливо поклонился, сказал: «Добрый вечер, дамы и господа, будьте так любезны!», положил на стол два длинных гроссбуха, сверкающих глянцем, и деликатно отошел на два шага.

– Что происходит? – шепнула Новосильцева. – Вы что-нибудь понимаете?

Иван Иванович покачал головой.

– Ничего не понимаю! – признался он.

– В нашем мире просто так ничего не происходит, – заметила Новосильцева. – Думаю, что там, в тех купе, вас знают.

Он и сам так подумал. Другой причины вроде нет. Чувство досады охватило его: плохо, когда кто-то знает и узнаёт сотрудника деликатной службы или тайной организации вот так, за здорово живешь. Потом до него дошло: чеченец мог его просто вычислить. В самом деле, кто еще, кроме гэбэшника, полезет в карман за служебным удостоверением. Любые другие удостоверения, кроме разве президентского, давно потеряли ауру власти. Она перешла к деньгам.

– Это мы должны прочитать? – спросил он у халдея, подержав на весу гроссбух. – Что это?

– Меню и карта, – с доброжелательной предупредительностью сообщил официант.

– Какая карта? Дорожная?

– Почти что так, – ответила ему Новосильцева. – Карта путешествия по винным запасам. Верно?

– Совершенно верно, мадам, винная карта! – поклонился официант. – Двести сорок сортов самых разных вин, среди них есть и коллекционные.

– Надо же! – удивилась Новосильцева. – И это в России? Замечательно. В высшей степени приятно! Когда я последний раз была в московском ресторане – это была гостиница напротив Кремля «Националь» – я сказала себе: если на моей исторической родине мне однажды подадут меню объемом больше пяти страниц и винную карту, где будет десять-пятнадцать наименований, значит, в России, действительно, «жить стало лучше, жить стало веселей»[173].

– Мы должны все это прочесть? Справимся до закрытия? – обеспокоился Иван Иванович.

– Нет, полагаю, – сказала Новосильцева и обернулась к халдею. – Так?

Тот подтвердил ее слова кивком и предупредительно предложил:

– Если вы не против, могу вам порекомендовать, чтобы вы сделали свой выбор.

– Не против, – подтвердила Новосильцева. – А то, знаете ли, голова еще до вина кружится от такого обилия. Но, главное, цены! Цены-то, а? Смотрите цены, Иван Иванович! В Париже таких не бывает. Бутылка «Мадам Клико» – всего пятьсот сорок рублей! Вот что значит рыночная экономика! Вот что значит свободная конкуренция! Попробуйте возразить. Лучшего доказательства преимуществ свободного рынка вы не найдете. И нет необходимости искать. Все – здесь, в этой карте! Она для всей России должна стать главной картой – политической!

– Долларов, – любезно уточнил халдей[174].

– Вы о чем? Каких таких долларов? – переспросила Новосильцева.

– Обыкновенных, – ответил он. – Американских. Зеленых. С портретами.

Она глянула на Ивана Ивановича, потом на официанта.

– Что-то я хуже стала слышать, – призналась она. – Надо купить слуховой аппарат – пора, пора! Я правильно вас поняла? Вы не ошибаетесь? – обратилась к халдею. – Вы сказали, долларов?

– Нет-нет! – заверил он. – Все точно поняли, и ошибки никакой нет! «Мадам Клико», урожай 1889 года. Хороший был год. Сухой. Много солнца.

Графинька впала в состояние крайней задумчивости.

– Так-так… – пробормотала она. – Но, что же… Назад пути нет. Крепость была взята с большим напряжением сил. Не оставлять же ее вот так, сразу!.. Да и за хорошую информацию всегда приходится платить – так жизнь устроена. Вот и принесите нам бутылочку. Желательно со льдом. А к ней…

– Не имеется в настоящий момент, – сообщил официант, приятно улыбнувшись.

– Льда?

– Нет. «Мадам Клико».

– Н-да! Ну что же… Ладно, пусть так, – она пролистала яркие страницы, на которых каждый сорт вина сопровождался подробным описанием качеств, историей марки и многочисленными фотографиями тех мест, где вино произрастает. – Что ж… – повторила она – Давайте что попроще – например, из серии «шато». Вот – «шато-икем». Двести восемьдесят долларов. Слегка подогреть. Можно?

– Мы всегда так делаем! – обиделся официант. – А как же иначе?

– Тогда несите. Одну.

Официант сочувственно ей ответил:

– Не имеется.

Новосильцева перевернула несколько страниц.

– А вот «божоле», сто тридцать два доллара.

– Увы, в настоящий момент тоже временно отсутствует, – с еще большим сочувствием в голосе ответил халдей.

– Что значит «временно»? – спросила Новосильцева.

– Ну… не знаю точно. На месяц, на два.

– Когда в последний раз оно было? – поинтересовалась Новосильцева.

– Не было ни разу.

Она озадаченно посмотрела на Ивана Ивановича. Тот недоуменно поднял брови и ничего не сказал.

– Так! – решила Новосильцева. – Пусть тогда что-нибудь немецкое, раз уж такое дело… Из рейнских. Вот – нашла: «Liebfrauenmilch», белое. 1972 год. Хотя Ивану Ивановичу может не понравиться[175].

– Нет причин для опасений! – обрадовал Ивана Ивановича халдей. – «Молока» тоже не имеется.

– Да черт бы вас всех побрал! – взорвалась Новосильцева, и чеченцы снова обернулись к ним. – Что же в этой бане есть, в конце концов?!

– Есть «Хванчкара», есть «Напареули», «Совиньон» – еще советские запасы, – сообщил официант. – Есть «Черные глаза», «Мускат» – это десертные из подвалов «Массандры».

– «Хванчкару»! – приказала Новосильцева и захлопнула карту-гроссбух.

– Сию минуту! – с готовностью ответил официант. – Но только… вы на цену посмотрели?

– А что там? – она снова открыла винный гроссбух. – Где тут оно? Потеряла… Теперь полдня буду искать… Сколько оно?

– Шестьсот баксов! – по-свойски сообщил халдей. – То есть шестьсот американских долларов. Можно старого образца. Или рублями по курсу Центробанка – три с половиной тысячи.

Новосильцева озадаченно притихла.

– Ну что? – спросила она Ивана Ивановича.

Тот неопределенно пожал плечами.

– Так, хватит! – решила графинька. – Нам очень понравился ваш ресторан, – заявила она халдею. – Настолько понравился, что мы не хотим распрощаться с ним так скоро. Поэтому зайдем еще раз. Лет через пятьдесят.

Она поднялась, взяла свою палку и, не глядя в сторону своего спутника, направилась к выходу. Он не отставал, а когда проходили мимо аквариума, предусмотрительно занял позицию между ней и рыбами.

Откуда-то выскочил метр.

– Как? – с неподдельным огорчением закричал он. – Вы уже уходите?

У него был очень несчастный вид.

– Нет! – успокоила его Новосильцева. – Придем ночевать. Только вот в баню сходим…

До лифта они шли молча. И лишь в кабине, нажав кнопку своего этажа, Новосильцева весело посмотрела на Ивана Ивановича и они одновременно, от души рассмеялись.

– Полагаю, нам сегодня в некотором смысле повезло, – высказался Иван Иванович.

– «В некотором смысле!..» – проворчала она. – Да это у меня самое интересное посещение ресторана за всю мою жизнь, которая, уверяю вас, и до сего дня была нескучной!..

Издалека донеслось:



Здравствуй, моя Мурка,

Здравствуй, дорогая!

Здравствуй, моя Мурка и прощай!

Ты зашухерила [176] всю нашу малину [177],

А взамен маслину [178] получай!





– Вот это, я понимаю, жизненные стандарты нынче в России! За каких-то пару лет – шведов перепрыгнули, а уж про американцев и говорить нечего! – заявила Новосильцева.

– Не в стандартах дело, – предположил Иван Иванович. – По-моему, они просто они нашли самый разумный и безболезненный способ нас спровадить. Справедливости ради надо отметить, издевались над нами они недолго и не больно.

– Да-а? Хм. Похоже, так, мой дорогой Иоханаан Иоханаанович! Но все равно, никуда не уйдешь от того факта, что Москва стала одним самых дорогих городов планеты – после Нью-Йорка и Токио. Надо же: бутылка газированной кислятины с французской этикеткой – полтысячи долларов! Хотя для ваших новых русских это не вообще не деньги. Вообще ничего. Зеро.

– Сюда надо приходить с кавказским кошельком.

– Что такое кавказский кошелек? – поинтересовалась Новосильцева.

– Кейс-атташе. Обыкновенный «дипломат». В нем надо носить деньги для ресторана.

– Вот и увидели реальную жизнь. Вот что творится в вашей демократической России! – нравоучительно сказала Новосильцева. – А вы расчирикались, все уши мне прожужжали: дескать, «рыночная экономика», «макрорегулирование», «конкуренция», «инвестиции»… Тоже мне – нашли панацею! Дался вам этот рынок! На вашем рынке нормальный человек бутылку вина купить не в состоянии!

– Кто? Я расчирикался?! – изумился Иван Иванович.

– А кто же еще? – простодушно удивилась его вопросу Новосильцева. – Не я же! Нас двое, я рыночную экономику не воспеваю, значит, кроме вас, подозревать некого… – она тяжело вздохнула. – Дела, дела… Как много в России людей, которые, подобно вам, наивно верят в русалок и в домовых, в инопланетян и в свободу слова, в чертей и в рыночную экономику, в леших и в Бабу-Ягу, в демократию и в права человека, а еще и в то, что «Запад нам поможет»!.. Как говорит известный доктор Кандыба, это либо полные идиоты, либо очень счастливые люди!

– Разве идиоты могут быть несчастными? – усомнился Иван Иванович.

– Вполне, – с убеждением ответила она.

– Вам такие встречались?

– Вам тоже! – заявила Новосильцева. – Посмотрите на вашего президента. Я бы не стала утверждать, что уж он-то – счастливчик, особенно с похмелья.

– А вообще говоря, – сказала она, когда лифт остановился, – все это омерзительно. Как вы такое терпите – в собственной стране! В собственном доме!..

– Ах, Лариса Васильевна, – грустно сказал Иван Иванович. – Не терзайте мне сердце… Мне нечего сказать на этот позор. Наверное, нас, советское поколение, переделать трудно. Мы с детства усвоили: русский национализм – плохо. Любой другой – хорошо, а русский – плохо и стыдно. Может, у следующего поколения больше будет собственного достоинства и гордости…



– Ну, вот и славно, – сказала Новосильцева, когда посыльный закрыл за собой дверь, оставив на столе две чашки с блюдцами и заварным чайником в красно-белый горошек, вазочку варенья из черноплодной рябины и вазочку с темно-коричневым, отливающим золотом, гречишным медом, сухари с маком и сухари с изюмом. Вторым заходом посыльный принес самовар – объемом всего в два литра, но зато настоящий, луженой меди. Он его круглых боков исходило деревенское тепло сосновых шишек. Самовар бурлил и шипел. Парень поставил самовар на столик у окна, вывел самоварную трубу в форточку, посмотрел на отражение своей физиономии в самоварных боках и остался доволен. Сказал:

– У этого самовара есть имя. Он называется «Лев Толстой».

– Надо же! – удивилась графинька. – А почему не «Бальзак», «Чарльз Диккенс» или хотя бы «Александра Маринина»? – поинтересовалась она.

– Потому что Маринина – зуб даю! – из такого самовара не пила. А если и пила, то все равно ее книги читать даже после самовара может только олигофрен. А Лев Николаевич, когда писал мою любимую «Анну Каренину», пил чаек именно из такого самовара, только большого. Этот – уменьшенная копия. В полтора раза меньше подлинника, – добавил посыльный и попросил: – Не сочтите за труд, позвоните, пожалуйста, чтобы я забрал посуду.

Иван Иванович и Новосильцева переглянулись.

– Вот сервис, а? – восхитилась она.

Он осторожно и с некоторым сомнением кивнул.

– Меня больше удивило другое, – заметила Новосильцева. – Вряд ли даже в такой дорогущей парижской гостинице, как «Амбассадор», найдется гарсон, который прочитал хотя бы две страницы «Человеческой комедии» Бальзака.

– Что вы хотите! – отозвался Иван Иванович. – Россия!.. «Умом не понять… не понять…» забыл, простите.

Новосильцева усмехнулась.

– Это из Тютчева. Федор Иванович Тютчев. Великий русский поэт и русский националист. «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать. В Россию можно только верить». Непростительно: дочь эмигрантки знает, а кагэбэшник не знает… Налейте-ка в таком случае даме чайку, – велела она. – Спасибо!.. Так что вы мне хотели рассказать о своем коллеге?

– О каком?

– Да откуда же я знаю! О том, который у вас специалист по массовым беспорядкам. Или, может, по мокрым делам, политическим убийствам – профессиональный душегуб?

– А! Этот… Нет, не мокрым делам. И не душегуб… Хорошо.

Он передал даме чашку, налил и себе, покрепче, и заговорил:

– Дело было примерно в конце пятидесятых. Управлял нами тогда новый всенародно любимый вождь, борец против культа личности Сталина, но за мир и за распространение повсюду кукурузы дорогой вождь и верный ученик Ленина Никита Сергеевич Хрущев. Это он назвал скульптора Эрнста Неизвестного «пидарасом», а поэту Евгению Евтушенко вообще посоветовал убираться из Советского Союза на любезный его сердцу Запад.

– Да, помню такого. И этот эпизод тоже. Незабываемый кретин, – вставила Новосильцева. – Другого такого трудно найти в русской истории. Что же касается вашего Гангнуса – это настоящая фамилия Евтушенки?

Иван Иванович кивнул.

– Сюрте женераль прекрасно знала, что сей инакомыслящий – агент КГБ со стажем и на содержании. Что скажете?

Он вздохнул и развел руками.

– Правильно, – одобрила Новосильцева. – Не отрицаете, но и не подтверждаете. Ну, так что о кретине Хрущеве?

– Он был не только кретином, – мягко поправил ее Иван Иванович.

– Да, – согласилась она. – Если бы только им… Он, по глубокому моему убеждению, был крупным государственным преступником. Если бы не его «разоблачения» Сталина, которые большей частью оказались враньем, наша с вами Родина существовала бы до сих пор… Именно ХХ съезд КПСС нанес первый сокрушительный и необратимый удар по Советскому Союзу. А демократы ваши, которые почему-то Хрущева любят, наверное, потому что его сын, специалист по ракетному оружию, стал изменником. И никто у вас не обратил внимания на то, как быстро он получил гражданство США. Мгновенно получил! Даже дурак в состоянии понять, что это и были тридцать серебренников – за выдачу государственных тайн СССР. Почему ваше ведомство сразу не «погасило» его? И еще этого гада – генерала Калугина Олега Даниловича? Уверяю, ЦРУ, да и Сюрте женераль тоже, в подобном случае не дали бы предателю и пикнуть. Инфаркт миокарда был бы ему мгновенно обеспечен. До первого допроса. Или инсульт.

– Да, – вздохнул Иван Иванович, ускользая от ее последнего упрека. – Первым нанес сокрушающий удар по собственной стране Хрущев.

– И все-таки я не могу до конца понять – зачем это ему понадобилось?

– Никита вместе с Маленковым были по шею в крови. Именно они были главными инициаторами и организаторами массовых репрессий. И поначалу даже не скрывали этого. Никита в тридцатых годах был секретарем ЦК компарии Украины. Тогда на одном из пленумов он обрушился на своих товарищей по партии и на руководителей репрессивного аппарата. «Почему стали меньше расстреливать?! – кричал он. – Больше надо расстреливать, больше! Тот, кто считает иначе – враг народа или пособник врагов!» А после смерти Сталина он и его подельник Маленков свалили свои преступления на покойного. Они же уничтожили и личный сталинский архив – до последней бумажки. Все – следов нет. Так что Сталин – единственный в истории человечества глава государства, после которого совсем не осталось архива. А писал-то он много.

– Не очень верится, что эти два палача так уж боялись разоблачений! Безусловно, были у них еще и другие, более серьезные причины.

– Безусловно, Лариса Васильевна! – согласился Иван Иванович. – Дело в том, что в конце сороковых Сталин начал проводить реформы, чрезвычайно важные для страны. Можно долго рассказывать. Если вкратце, то его реформы оставляли без власти партию, вернее, ее аппарат, работу которого сам Сталин довел до совершенства. Начал он с того, что заявил на XIX съезде партии: никаких преемников, «наследников» его престола, не будет! Он начал демократизацию партии одновременно с передачей ее власти – государству. Уже тогда он решил, что эпоха мобилизационного или, как теперь любят говорить наши демократы, «казарменного» социализма кончилась. Решил, что партия как суперсистема управления государством и обществом свою роль исчерпала и отныне должна заниматься только идеологией. Он намеревался привести в полное действие свою конституцию, которая, по его замыслу, предназначена для самого свободолюбивого народа в мире. Для народа, который никто не мог тысячелетиями победить. Который в массе своей предпочитал смерть бесчестию… Вот, кстати, ругают Сталина за то, что он не подписал конвенцию о военнопленных, что сажал в тюрьмы семьи тех офицеров, кто попадал в начале войны немцам в плен. Даже Юлию Мельцер, жену собственного сына Якова, посадил. Жестоко, нет слов. Но учтите, по тысячелетней традиции, русские в плен не сдаются! Конечно, по разным обстоятельствам люди попадали в плен, в том числе и по оправдательным. Но, с другой стороны, почему военнопленного и его семью нужно было жалеть больше, чем семью того, кто погиб, но не сдался!.. Реформы Сталина рассчитывались именно для такого народа… Это ведь, кстати, не он, а Аллен Форстер Даллес, директор ЦРУ, чей план разрушения СССР на наших глазах идет к победному завершению, назвал русских «самым гордым народом на земле». Так что реформы Сталина были величайшим шансом для России.

Он разволновался, поставил стакан и зашагал по комнате. Новосильцева с интересом за ним наблюдала.

– И потому они его убили! – остановился Иван Иванович. – Самым что ни на есть бандитским, уголовным образом. Потому что, как неизбежное следствие сталинских реформ, могла возникнуть в стране еще одна партия – конечно, коммунистическая, по крайней мере, по названию, но она стала бы конкурентом КПСС. Представляете? Конкурентом для Никиты, Маленкова, Кагановича… Сталин даже верного Микояна щелкнул по носу на том съезде и всем им дал понять, чтобы никто из его, Сталина, окружения и не помышлял о верховной власти. Если вы читали воспоминания Константина Симонова о том съезде, то должны помнить…

– Нет, любезный мой Иоханаан, не читала. Доверьтесь мне, я никому не скажу!

– Нисколько в том не сомневаюсь, – заверил Иван Иванович. – На том съезде Сталин в очередной раз заявил о своей отставке. «Стар я, – сказал, – поработал… Ухожу!» И Симонов пишет, что Маленкова обуял такой ужас, что он в обморок при всех едва не упал. И первым стал кричать, что нельзя Сталину уходить.

– А, может, Сталин проверял их? – предположила Новосильцева. – Чтобы тех, кто проголосовал бы за его уход, отправить в лагеря?

– Вполне возможно, – согласился Иван Иванович. – Но тогда чего бояться Маленкову? Нет, он перепугался, поняв, что на этот раз Сталин действительно может уйти. Струсил потому, что понял: не будет Сталина во главе партии – значит, этой партии каюк. Она Сталину не нужна.

Новосильцева аккуратно зачерпнула чайной ложкой из вазочки варенья черноплодной рябины и осторожно пробовала.


– Ум, – промурлыкала она. – Недурно. Точнее, очень вкусно. Это что? – и сама себе ответила. – Вишня. Да? Надо у гарсона спросить.

– Не надо, – ответил Иван Иванович. – Я знаю.

– И что?

Иван Иванович лукаво улыбнулся.

– А вы отгадайте!

Новосильцева отправила себе на язык еще две ложки.

– Вишня? Конечно, вишня!

– Нет, – возразил Иван Иванович.

Она еще съела.

– Странно… Натуральная вишня… Может, черная смородина? Когда-то СССР экспортировал черную смородину за валюту – чуть ли наравне с черной икрой.

– Было, – согласился Иван Иванович. – Но это не черная смородина.

– Ну, тогда… фей-хуа.

– Не ругайтесь!.. Все равно мимо! – торжествующе заявил он. – Эх, надо было с вами пари заключить!..

– Довольно, не томите! – потребовала она. – Что?

– Черноплодная рябина.

Она удивилась.

– Надо же! Во Франции черноплодную рябину считают декоративным кустарником. И всячески стараются ограничивать. Или вообще вырубают.

– Во Франции и русский квас не знают. В «Войне и мире» Толстого французы называют квас «limonade de cochone» – свинячий лимонад, – ввернул Иван Иванович.

– Ну, знаете ли, драгоценный мой Иоханаан, я всегда считала французов идиотами, – согласилась Новосильцева. – И не только из-за отношения к русскому квасу. Ну, черт с ними, с французами. Впрочем, скоро их вообще не станет на свете. Будут жить во Франции теперь негры и арабы. Но где же ваша история? О вашем приятеле-жандарме?

Иван Иванович, кажется, обиделся.

– Скажете тоже, мадам!.. Он не из внутренних войск, а из нашей фирмы. Впрочем, чего там темнить… Это про меня история.

– О-ля-ля! Тогда она должна быть для меня в сто раз интереснее! – оживилась Новосильцева. – Тогда, как говорят ирокезы, «мои уши готовы».

– Так вот, дело было в конце пятидесятых, когда Хрущев повысил цены на основные продукты питания и снизил расценки на труд… А его зять Аджубей написал в газете «Известия», где он был главным редактором, что дорогой Никита Сергеевич велел сделать это по настойчивым просьбам трудящихся. Тех самых трудящихся, которые уже поняли и по достоинству оценили, что такое постоянные или сезонные снижения цен на те же продукты при Сталине, который считал такие снижения формой повышения зарплаты. И при ком народ жил небогато, точнее даже бедно в общей массе – после такой-то войны! Но жизнь при нем все время, постоянно – хоть на немного, но улучшалась. Каждый год – медленно, но вверх. Рост уровня жизни был безостановочным.

– Да, улучшалась, – с сарказмом вставила Новосильцева. – Потому что хуже было некуда.

– А что вы хотите? – возразил Иван Иванович. – Только что с безумным напряжением сил победили немцев, точнее, всю Европу: на стороне Гитлера была вся Европа! Кроме Греции и Югославии. Страны с общей численностью населения более 700 миллионов человек – против 160 миллионов русских. На стороне немцев воевали все европейские нации. И даже евреи.

– Ну, это вы уже куда-то не туда заехали! – скептически заявила Новосильцева.

– Никуда я не заехал! Так знайте, что 65 000 сынов Израиля были в составе вермахта и защищали общенацистские ценности, что несколько противоречит обыденному мнению об изначальном и тотальном антисемитизме Гитлера… Командование вермахта и лично Гиммлер даже разрешили еврейским войсковым подразделениям иметь походные синагоги, – сообщил удивительную вещь Иван Иванович. – Есть официальная статистика о национальном составе вермахта – легко проверить. Но самое интересное происходит после того, как с Гитлером покончили. Еще Берлин не был взят, а Черчилль дает приказ генштабу немедленно разработать план нападения на СССР и его окончательного уничтожения. План с кодовым названием «Невероятное» был готов уже 22 мая 1945 года. Первый удар по нам должна была нанести англо-американская группировка на северном направлении. Почему оттуда? Да потому, что на севере, в Норвегии, уже была готова снова воевать против СССР 100-тысячная немецкая армия, которая была сформирована из немецких военнопленных – под непосредственным контролем Черчилля. Представляете? Гитлеровские солдаты, в гитлеровских мундирах, с гитлеровским оружием, под командой гитлеровских офицеров!..

– Не может быть! Я этого не знала! – поразилась Новосильцева. – Быть не может! – повторила она.

– Может, может быть, – успокоил ее Иван Иванович. – Было! Третья мировая война по указанному плану должна была начаться 1 июля 1945 года силами сорока пяти дивизий наших «верных» союзников с немцами. Но не выгорело! Сталин вовремя провел передислокацию войск, и если бы война началась, «союзнички» получили бы смертельный удар с тыла. Кроме того, они спрогнозировали, что Сталин, имевший тогда самую сильную в мире армию, неизбежно захватит нефтяные промыслы Ирана, Ирака и перережет эти жизненно важные для Запада энергетические артерии. И тогда был составлен другой план «Чариотир» – «Колесничий». И в 1948 году он в начальной своей части был введен в действие. На Россию должен был обрушиться удар мощностью в 133 атомных бомбы – по 70 русским городам. Второй, уже окончательно смертельный удар предусматривал сброс нам на головы 295 атомных бомб. Начало боевых действий было намечено на 1 апреля 1949 года. Но Сталин и тут не дремал: слил информацию, что немедленно перейдет Ла Манш, высадится в Англии и одновременно оккупирует нефтеносные территории Ближнего Востока. Ведь советские войска стояли в Европе! И этот план союзники отложили… Следующий план уничтожения России назывался «Дропшоп» – «Внезапный удар»: 300 атомных зарядов по жизненным центрам России, то есть СССР, и ее дальнейшее расчленение на отдельные государства. И снова не вышло: у Сталина к 1947 году была самая мощная в мире реактивная авиация, превосходящая ВВС Западной Европы и США вместе взятых. Бомбардировщики врага были бы уничтожены еще до подлета к России. Так-то, дорогая моя Лариса Васильевна! А ведь авиация, танки, новейшие реактивные двигатели, самая надежная в мире ПВО денег стоят! Больших денег! Сумасшедше больших денег! Вот почему мы всегда были и остаемся беднее Запада. Запад непрерывно заставлял нас вооружаться и отказывать себе во многом. Ну а потом вы знаете: Сталин и Берия создали атомную бомбу, а там и академик Сахаров, уже при Хрущеве, придумал водородную – самую страшную. Страшнее нет и поныне…

Новосильцева слушала его с огромным вниманием.

– Да, – сказала она. – Западный обыватель ничего этого не знает.

– Да и не каждый восточный, то есть советский, обыватель знает… Таким был социально-политический фон в России, когда лысый кретин Хрущев залез в карман уставшему, израненному и не сытому советскому труженику… А сейчас вам станет ясен смысл колоссального исторического события, происшедшего в конце февраля 1953 года – я имею в виду убийство Сталина…

– Вы считаете, что Сталин был убит? – удивилась она.

– Нет, я так не считаю! – ответил Иван Иванович. – Я это просто знаю. Наверняка. Но я-то вам совсем о другом хотел рассказать.

– Опять о Сталине? Не надо больше. Хватит. И так много для одного дня.

– Нет, я скажу о рабочем интересе в СССР.

– Вы думаете, это веселее? Не забывайте, что я все-таки воспитывалась во Франции, где женщины терпеть не могут подобных скучных разговоров! – предупредила Новосильцева.

– А я вас воспринимаю, – возразил Иван Иванович, – прежде всего как… – он смутился. – Как…

– Ну-ну! Смелее!

– Как хорошего товарища! Коллегу, прежде всего.

Новосильцева от души расхохоталась.

– Уморил! Действительно, уморил меня Иоханаанчик! – она вытерла слезы. – Ну, разве можно говорить такие страшные слова женщине, даже если вы действительно ее воспринимаете как товарища и ей к тому же всего лишь восемьдесят четыре года, а не сто восемьдесят четыре!.. Как не совестно! А еще, небось, джентльменом себя считает!..

Иван Иванович не знал, куда деваться. Он схватил сушку, в две секунды сжевал ее, схватил вторую, она исчезла быстрее первой, потянулся за третьей, и тут Новосильцева его остановила.

– Стоп-стоп! Вы, я вижу, обрадовались. Решили, что я обиделась, поэтому не буду выслушивать вашу историю про вашего коллегу и позволю вам слопать все сушки. Не выйдет! Продолжайте! Я же знаю, что ваша даже самая скучная история имеет интересный подтекст. Ваши басни, как у Крылова – все с моралью.

– Так вот, – послушно убрал руку от сушек Иван Иванович. – Одному моему коллеге… то есть коллеге, а мне было приказано сгонять на Украину в город Кировоград и разобраться с одним крайне неприятным делом. Этот Кировоград – удивительный городишко. Точнее, был таковым. Областной центр, до революции назывался Елисаветградом, вырос из крепости, основанной еще Суворовым во время войны с турками. И через сто примерно лет там появились около десятки школ, масса библиотек, свой русский и украинский драматический театры, оперетта… Славный этот городишко, еще до его переименования в тридцатые годы в Зиновьевск, называли «маленькими Афинами». Гордилась публика своими увлечениями – литературой, театром, музыкой. Но был там еще и один уникальный завод – до революции он принадлежал итальянцам братьям Эльворти, а потом стал называться «Красная звезда»…

– А сейчас кому принадлежит?

– Каким-то «новым нерусским». Завод, один из немногих в СССР и Европе, выпускавший сельскохозяйственную технику – по нескольку тысяч сеялок в год…

– Иоханаанчик, дорогой, – остановила его Новосильцева. – Не интересны мне сеялки! Лучше уж про карты, вино и оперетту. Или о собаках.

– Будут и собаки, – успокоил ее Иван Иванович. – Да еще какие! Такие псы, что своей рукой их расстрелять – райское наслаждение! Еще немного терпения… Итак, две-три тысячи сеялок в год. Сейчас завод развален. Отмечу попутно: демократы-реформаторы твердили нам, что наши беды оттого, что нет настоящего хозяина ни на заводе, ни в поле. Государство – не хозяин. И вот пришел хозяин, частный собственник. И просто уничтожил промышленность и сельское хозяйство – повсюду… Но в лучшие времена на «Красной звезде» руководил главным сборочным цехом некто Анатолий Ильич Пивнев, мой давний, хоть и шапочный, знакомый. Отличный мужик, прекрасный организатор. Конечно, член партии, убежденный коммунист[179]. И вдруг этот убежденный коммунист, который прекрасно знает, кроме всего прочего, как надо себя вести в партийном сообществе, чтобы не отправиться в Магадан, – он учудил такое, что я до сих пор не могу забыть… – он взял еще одну сушку, потом подумал и положил ее на место. – Итак, Хрущев придумал снизить расценки и тарифы в промышленности, а в сельском хозяйстве – поднять розничные государственные цены. Но не закупочные, по которым государство покупало продовольствие у села, а розничные – на сливочное масло, молоко и так далее. В городе Новочеркасске по этому случаю рабочие попытались пройти по улице демонстрацией протеста, свободу которой им гарантировала сталинская конституция, но их встретили пулями – как при царе! Десятка два убитых. Среди них и дети.

– Да хоть один убитый! – перебила его вскипевшая Новосильцева. – Да хоть бы ни одного! Пусть даже выстрелы были бы холостыми – Хрущев стрелял не в рабочих. Он расстрелял советскую власть! Брежнев должен был только за это его повесить, а не на пенсию отпускать.

– Совершенно с вами согласен, – с нескрываемой печалью проговорил Иван Иванович. – После Новочеркасска хрущевские обещания близкого коммунизма – да любые его начинания! – нормальный человек воспринимал уже как глумление над собой и здравым смыслом. Примерно такого же порядка, как ельцинское обещание лечь на рельсы, если цены вырастут…

Он замолчал и задумался. Новосильцева не стала его подгонять, а тихо налила обоим чаю.

– А вот в Кировограде в то же самое время на заводе «Красная звезда» в сборочном цехе несгибаемый коммунист Пивнев организовал… забастовку!

– Расстреляли? – осведомилась Новосильцева.

– Нет, – возразил Иван Иванович.

– На Колыму отправили?

– Нет и нет! Анатолий Ильич прошел систему партпросвета и хорошо знал историю международного рабочего движения. Он оказался умнее всех: его цех не простую забастовку сотворил, а итальянскую. Классика!

– А с чем ее едят? – осведомилась Новосильцева. – Со спагетти? Да не смотрите на меня так! Я же, в самом деле, не специалист по международному рабочему движению! При чем здесь Италия?

– Суть «итальянки» в том, чтобы бастовать, гарантируя себе безопасность. Не только не нарушать закон по-крупному, а не дать даже малейшего повода к вам придраться. При «итальянке» никто не призывает остановить работу. Все наоборот! Человек становится к своему станку, но заявляет начальнику, что вот теперь будет работать еще лучше, еще замечательнее, еще добросовестнее, чем вчера!

– Загадками изволите высказываться, – недовольно заметила Новосильцева. – Где же здесь забастовка?

– Объясняю: на любом предприятии трудовой процесс регламентируется десятками и даже сотнями разных правил. Но вы не найдете в мире предприятия, где все эти правила выполняются. При «итальянке» бастующие начинают работать с соблюдением всех правил. Это оказывается невозможным. Грубо говоря: по правилам, нужно, к примеру, чтобы вентиляционные вытяжки были определенного размера и емкости. В реальности они отличаются от проектных, скажем, на два сантиметра или… миллиметра. Это, разумеется, не имеет на практике никакого значения, но рабочий заявляет, что, как гражданин, не может больше нарушать закон. И поэтому приостанавливает работу, пока требования закона не будут исполнены… Так останавливается один участок. За ним второй, потом целый завод, потом отрасль. И никому ничего не возможно инкриминировать. Так получилось и у Пивнева. Рабочие простояли на своих местах около включенных, но не работающих станков всего только одну смену, но добились отмены несправедливых тарифов. Всего за одну рабочую смену!

– А с партейцем с вашим – что потом? – спросила Новосильцева. – Отобрали партбилет? Вышибли с завода?

– В том-то и дело, что нет, – ответил Иван Иванович. – Очень хотели, но побоялись. Побоялись, что будет хуже: за ним была реальная сила! Рабочая солидарность.

– Мораль? – спросила Новосильцева, пробуя московский бисквит. – А и это недурно, между прочим… Хотя калорий многовато, как вообще в русской еде.

– Мораль в том, что недавно я с ним совершенно случайно встретился, – сказал Иван Иванович. – И спросил: «Анатолий Ильич! Скажите мне как человек, знающий душу рабочего. Почему так: людям сейчас не то, что по сниженным тарифам, а не платят за работу вообще! По всей России! А они молчат! Что это такое?! Как можно такое терпеть? И почему терпят?» И он мне отвечает: «А что вы хотите? У нас народ такой! Рабы. Все сплошь рабы. Уже тысячу лет рабы. Слава Богу, у нас теперь демократия. Но рабская психология осталась – еще от коммунистического прошлого. Надо сорок лет подождать. Вон Моисей сорок лет водил евреев по пустыне, чтобы родилось поколение свободных, чтобы исчезла у евреев рабская психология. Лет через сорок и наши бастовать будут». Я, честно говоря, опешил: «Что же получается? Как же вы с такой рабской психологией при советской власти пошли в драку за свои права? Да еще в такое время, когда в Новочеркасске рабочих расстреливали? Когда же вы были рабом – тогда или сейчас?» Да через сорок лет в России не останется рабочих вообще – при таких темпах смертности!

– И что он ответил? – спросила Новосильцева.

– А ничего не ответил…

Она налила себе еще чаю, взяла чашку Ивана Ивановича, вылила холодный чай в раковину и приготовила ему свежего. Они сидели молча, Новосильцева думала о своем, а Иван Иванович рассматривал в зеркальном пузе самовара свою физиономию и удивлялся, насколько же она напоминает ему морду хомяка.

– То, что вы рассказали – страшная вещь, – заговорила Новосильцева. – И это еще одно доказательство, какой страшный урон нанесла России информационно-психологическая война. СССР потерпел сокрушительное поражение. Но и до сих пор народ не соображает, каким оружием и как его превратили в интеллектуального и духовного калеку. Он не только способность мыслить потерял, он потерял даже здравый смысл! В том числе и такая типичная жертва психологической войны, как ваш приятель коммунист Петухов.

– Пивнев, – поправил Иван Иванович.

– Какая разница! – отмахнулась Новосильцева. – Главное, в медсанбате ему уже не помогут. Да и нет у России таких медсанбатов…

– Ну, ваше сиятельство, вы не совсем правы, – осмелился возразить Иван Иванович. – Здравого смысла народ до конца не потерял. Но у него сейчас просто нет сил. Обычных физических сил. И не только от недоедания или от заграничных генно-измененных продуктов, которые делают русских мужчин и женщин бесплодными. От фальшивого молока и мяса, от ядовитой водки, от лекарств, которые не лечат, а убивают. Главное, страна, народ исчез как некое целое. Разорвана страна. Рязанец сегодня не чувствует себя частью России, как и новгородец. Такой народ, как расчлененное тело, не способен нормально жить, двигаться, за что-то бороться…

В дверь постучал посыльный.

– Я вам еще не нужен?

– Нет, молодой человек, – ответила Новосильцева. – Позже. А пока дайте нам поговорить. Вот мой родственник – указала она на Ивана Ивановича, – только что приехал из Непала, все ему у нас в диковинку… Ничего в нашей жизни не понимает.

– Вот интересно! – удивился посыльный. – Из самого Непала!.. А в нашей жизни, в самом деле, ни один нормальный человек разобраться не может. Это ведь не жизнь. Это оккупация. И когда это понимаешь, все становится понятным. А что, – обратился он к Ивану Ивановичу, – правда ли, что ваш король – коммунист?

Иван Иванович испугался:

– Какой наш король?

– Да ваш! Непальский! Король Непала – член компартии Непала? Или нет?

Иван Иванович беспомощно глянул на Новосильцеву.

– Правда, правда, – подтвердила она. – Король – рядовой непальский коммунист. И даже не генеральный секретарь.

– А еще король!.. – то ли с удивлением, то ли с осуждением сказал посыльный и закрыл дверь.

Физиономия Ивана Ивановича была краснее кирпича для чистки самовара, а в выцветших, когда-то синих глазах Новосильцевой плясали искорки.

– Вы, в самом деле? – спросил он. – Действительно?

– Про короля-то? А как же. Все правда. Стыдно вам не знать.

– Спасибо за науку, – поблагодарил он. – Много интересного узнаю от вас.

– На здоровье! А теперь о деле. Итак, вы считаете, что по главной теме больше ничего не накопаем?

– Полагаю, да, – осторожно подтвердил он. – Вглубь мы отработали все. Дальше – пустая порода. Думаю, пора сводить все вместе.

– С царской невесткой договорились?

– Принципиально – да. Она сейчас в Ленинграде. Вчера я звонил ей.

– А что, – подковырнула Новосильцева, – Петербургом называть город Ленинград – слабо? Вы из коренных, из ленинградцев? Обидно, что переименовали город?

– Не в этом дело, – пояснил Иван Иванович. – Мое глубокое убеждение на этот счет таково: называть город именем какого-то человека или даже не простого человека, а великого… тут все равно… варварство какое-то. Или дебилизм. Или, по крайней мере, хамство по отношению к истории собственного отечества. Возьмите, к примеру, Фиделя Кастро. Да, «красный диктатор» для янки и «любимый команданте» для кубинцев и еще огромного количества людей на планете. Самый выдающийся политик планеты во второй половине ХХ века. Думаете, среди кубинцев, искренне обожающих его, нет подхалимов? Или искренне желающих поставить ему памятник при жизни? Портретов десятка два написать? Деревню назвать его именем или хотя бы детский сад. И что? Кастро законодательно запретил увековечивать таким способом политических деятелей на Кубе раньше, чем через двадцать лет после их смерти. То есть, пусть история скажет свое слово. А уж насчет городов… Нет же во Франции Наполеоновска, в Англии – Черчилльграда, в Штатах – хотя бы деревни Рузвельтовки. Даже в Палестине нет Христограда или Иисусовска! Ленинград звучит красиво, но… уж лучше бы Петроградом остался, как предложил Николай Второй.

– Так… Когда едем?

– Давайте завтра, – предложил Иван Иванович.

– «Красной стрелой»?

– Лучше самолетом.

– Почему?

– Грабят, – коротко ответил Иван Иванович.

– А что – не отобьемся в случае чего? – удивилась Новосильцева.

– Если от бандитов – не страшно, отобьемся. Милиция грабит. И убить могут. И сами же заведут уголовное дело и потом сами же и закроют…

– Что ж, давайте полетим, – согласилась Новосильцева. – Хотя, знаете, мне, честно говоря, почему-то не очень хочется с этой особой встречаться.

Иван Иванович удивился.

– Но ведь же сами настаивали.

– Вчера настаивала, – ворчливо ответила Новосильцева. – А сегодня не очень.

– Что-нибудь случилось?

Вместо ответа Новосильцева подошла к своей кровати и взяла с подушки небольшую книгу в твердом лаковом переплете. На обложке – портрет молодого человека приятной наружности и в военной форме неизвестных войск неизвестной страны.

Иван Иванович взял книгу и прочел:

– Ольга Куликовская-Романова. «Царского рода». Ну и что?

Новосильцева задумалась.

– Как бы сказать поточнее, чтобы вы не заподозрили во мне склочницу?.. Вы, наверное, лучше меня знаете, что чаще всего о человеке безошибочно можно судить не по его каким-то большим поступкам и даже подвигам. А по мелочам. По крохотным деталькам. По-крупному каждый сумеет хорошо соврать. А мелочь может выдать. Вот и Ольга Николаевна – но только между нами… Хорошо?

– Разумеется.

– Не буду говорить о тех местах в книге, где она до неприличия назойливо твердит, что она единственная близкая родственница Николая Второго. Ближе нет никого.

Лицо Ивана Ивановича вытянулось.

– Вы не ошиблись? – с удивлением спросил он. – Родственница? Да ведь она из казачек, ее фамилия Пупынина! Муж ее покойный – да, племянник царя.

– Вот поэтому она, наверное, иногда прибавляет: «ближайшая родственница по свойству». Вы знаете, что это такое? – спросила она.

Иван Иванович отрицательно покачал головой:

– Понятия не имею, – ответил он.

– Представьте себе, дорогой мой Иоханаанчик, я тоже не знаю. В другом месте нахожу глухую обмолвку: Тихон Николаевич поначалу симпатизировал национал-социалистам, потому что они были против Сталина и вообще против коммунистов. И вот я думаю: а если бы в 1941 году на месте Сталина в Кремле оказался Николай Второй? Гитлер не напал бы на Россию? Ответа не требую, потому что он очевиден: конечно, напал бы! Дальше читаю в книге возмущенные строки о том, что ее свекровь великая княгиня Ольга Александровна, сестра Николая Второго, вынуждена была после 1945 года из Дании бежать в Канаду, чтобы спастись от советских властей.

Иван Иванович озадачено потер подбородок.

– А разве Дания, – хмыкнул он, – входила в СССР, раз княгине пришлось спасаться от советской власти?

– Советские власти потребовали от правительства Дании выдачи великой княгини. И датчане были готовы выполнить требование МИД СССР. Почему? Читаем: великая княгиня, оказывается, давала приют неким «несчастным», которым Сталин хотел отомстить. Так что же после победы над Гитлером могло вызвать чувство мести у Сталина? Только одно: служба на Гитлера, война против России. Ведь он не потребовал выдачи остальных Романовых, ни одного белогвардейца, включая генерала Деникина, других аристократов-эмигрантов, многие из которых погибли, сражаясь против Гитлера как на фронтах, так и в партизанах или отрядах Сопротивления. Достаточно вспомнить хотя бы графиню Веру Оболенскую, которая приняла постриг под именем Марии. Монахиня мать Мария была зверски замучена бошами за участие в Сопротивлении. Ее не смущало, что Гитлер не любит Сталина. Она погибла за Россию. А Романовы устроились при немцах с комфортом.

Иван Иванович посмотрел на часы. Была половина двенадцатого.

– Устали? – участливо спросила Новосильцева.

– Нет, Лариса Васильевна, – ответил Иван Иванович, – я вот думаю, что вам следовало бы отдохнуть.

– Спасибо, – кивнула она. – Сию минуту – вот только закончу мысль… Самое интересное место в мемуарах Куликовской-Романовой – так называемая лиенцкая трагедия. Итак, 1945 год. Австрийский городишко Лиенц. Управляется английской оккупационной администрацией. Здесь живут несколько тысяч казаков – наших казаков: эмигранты и их семьи. Англичане получают требование от советов выдать этих самых казаков. И тут происходит то, что она необычайно мягко называет «предательством англичан». А я бы назвала зверством, в котором англичане не только оказались достойными учениками карателей из СС, но и превзошли их. Они загоняли казаков в грузовики, избивая их палками, шомполами и еще черт знает чем. Тех, кто пытался не подчиниться цивилизованные англичане давили танками. Живьем давили! Больше всего погибло под гусеницами их «шерманов» женщин и детей. Одна беременная казачка от ужаса родила тут же, в толпе. Цивилизованный английский офицер схватил мокрого окровавленного младенца и разбил ему голову о дерево…

Иван Иванович покачал головой.

– Лиенц, Лиенц… – проговорил он – Ну, как же! Там был расквартирован казачий полк СС! Да, конечно! – уверенно заявил он. – Полк или даже, кажется, дивизия СС – из русских казаков. Создана немцами. Командовали немцы. Воевали эти казаки на Восточном фронте, то есть стреляли в русских. Многие попали в плен. Отсидев в советских лагерях по пять-десять лет, большинство из них вернулось в Лиенц. Выжили не все, конечно. Но ведь те русские, в кого эти «несчастные» казаки по приказу своих немецких «отцов-командиров» стреляли, вообще не вернулись.

– Совершенно верно, Иван Иванович, – поддержала Новосильцева. – Вы, оказывается, все знаете. А Ольга Николаевна не знает. Восхищается, что немецкий «атаман» разделил судьбу однополчан, но при том делает вид, что не знает, чем эти «казаки» занимались на фронте. В какой-то немецкой газете мне попалась заметка о лиенцкой трагедии. Пишут, что эти казаки ничего плохого тогда не делали. И не воевали даже. А объединились в сильную вооруженную единицу и немца поставили атаманом просто так. Театр, художественная самодеятельность… Ностальгия, дескать.

– Вы полагаете, – произнес Иван Иванович, – что есть на свете болваны, которые могут поверить в то, что в Третьем рейхе могла просто так существовать самостоятельная вооруженная военная единица, да еще из этнических русских? Как бы не так.

Новосильцева развела руками:

– Думаю, на свете миллионы таких болванов, особенно среди демократов.

Иван Иванович еще раз посмотрел на часы и сказал:

– Неприятно… Но может быть, мы с вами ошибаемся относительно Ольги Николаевны? Она мне показалась весьма достойным человеком.

– Была бы рада ошибиться. Впрочем, – она махнула рукой: – Бог ей судья. Все! Забыли. Так что на завтра?

– Есть рейс на Питер в тринадцать тридцать.

– Билеты?

– Как всегда, на мне.

Она на несколько секунд закрыла глаза.

– Да, – произнесла Новосильцева. – Теперь и я осознала, что устала зверски. Подойдите ко мне, дорогой мой Иоханаанчик, я вас расцелую за ваше терпение, которое вы проявляете по отношению к взбалмошной старухе. Знаю-знаю! – прикрикнула она, увидев, что он хочет возразить. – Я лучше вас знаю, что характер у меня совершенно невыносимый, но тот, кто способен терпеть меня хотя бы полчаса без перерыва, как правило, становится моим другом.

Он наклонился, она поцеловала его в лоб.

Он взялся за дверную ручку, однако, графинька его остановила:

– Друг мой, – сказала Новосильцева. – Вы как обычно засыпаете – хорошо? Без снотворного?

– По-разному, – признался Иван Иванович. – Иногда со снотворным.

– Плохо. Любые таблетки, любая химия – последнее дело. Сегодня и у вас был сумасшедший день. Если сразу вам уснуть не удастся, рекомендую замечательное снотворное средство.

– Гимнастику?

– Иван Иванович! – засмеялась Новосильцева. – Вы бы еще сказали: холодную прорубь! Подайте мне, голубчик, вон ту папку – около телевизора. И включите заодно ящик, только без звука… и пульт захватите сюда.

Он принес ей синюю пластиковую папку. Новосильцева мельком заглянула в нее:

– Она… все здесь. Вот, – протянула папку Ивану Ивановичу. – Я собрала, сколько смогла, материалы по… мистической стороне нашего дела. Посмотрите, пожалуйста. Ничего принципиально нового в нашей борьбе с кремлевскими и некремлевскими обманщиками и фальсификаторами они, в принципе, не добавляют, но мне показались любопытными и необходимыми для понимания проблемы. Так что если вам не удастся сразу заснуть – вот прекрасное средство!..



27. ДОСЬЕ НОВОСИЛЬЦЕВОЙ. ДИНАСТИЧЕСКИЙ РОК



ОТКРЫВ у себя в номере синюю папку, Иван Иванович уже не закрыл ее, пока не прочел все. Это были выписки и фрагменты из различных источников – архивов Святейшего Синода и Ватикана, КГБ, Си-ай-си и Сюрте женераль и еще с полсотни – он даже не пытался запоминать. Иван Иванович потом долго еще ворочался в постели.



ПРОРОЧЕСТВА ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ



В различных архивных источниках даже в наши дни, когда, казалось бы, не осталось никаких тайн по теме, можно и сегодня натолкнуться на уникальные, мало или вообще нигде не публиковавшиеся сведения – пророчества, свидетельства, списки различных документов, наблюдения и воспоминания, из которых можно извлечь все новые и новые доказательства того, что с самого основания династию Романовых преследуют мистические события, роковым образом сказавшиеся на ее существовании. Все предвещало страшный, кровавый конец, и предвестия этого являлись много раз на протяжении их 300-летнего правления. Здесь мною собраны самые любопытные, на мой взгляд, данные, хотя, разумеется, далеко не исчерпывающие глубину темы. Все ссылки на источники сверены мной лично и приведены отдельным списком.



гр. Л. В. Новосильцева



«Случай, происшедший 6 января 1903 года на Крещение, запомнился многим из приближенных Государя. Во время водосвятия у Иордани, ледяного креста, сооруженного у полыньи напротив Зимнего дворца, начался салют из пушек Петропавловской крепости.

Неожиданно одна из пушек выстрелила громче всех. Это был не холостой снаряд, а боевой – картечный. С визгом картечь обрушилась на лед и на стены дворца. В воздух поднялись осколки и ледяная пыль. Было пробито в двух местах знамя морского корпуса. Со звоном обрушились внутри Зимнего дворца стекла первого этажа. Картечь рассыпалась в парадных сенях и в Николаевском зале. Как топором была срублено древко церковной хоругви, которая развевалась над головой Государя Императора Николая II. Рухнувшую хоругвь едва успел подхватить протодьякон и тут же запел оглушительным басом: «Спаси, Господи, люди твоя!..» Закричали женщины. Послышались возгласы мужчин. Царь медленно повернулся, посмотрел на хоругвь и дворцовые окна.

Всех поразила абсолютная невозмутимость Государя. Он, как ни в чем не бывало, поинтересовался у великого князя Николая Николаевича, не знает ли дядя, кто командует салютом в Петропавловске. Тот бросил свирепый взгляд на генерала рядом с ним. Генерал вытянулся в струнку и доложил:

– Командует штабс-капитан Карцев!

Государь покачал головой.

– Жаль беднягу. Может, не стоит его строго наказывать?

– Как же не стоит! – воскликнул великий князь. – Ваше величество… страшная угроза!.. Вылазка террористов! Покушение на венценосца…

– Обо мне не беспокойтесь, – перебил его царь. – До восемнадцатого года мне волноваться не о чем.

– Что вы имеете в виду, ваше величество? – удивился великий князь. – При чем тут восемнадцатый год? Пушка, стрелявшая в нашу сторону, – вот она, через реку! Это, безусловно, самый настоящий террористический акт!

– Ах, дядя, оставим это, – сказал Государь. – Лучше скажите: вы, в самом деле, считаете, что выпускникам пажеского корпуса нужно присваивать офицерский чин?

– Не совсем так, ваше величество, – ответил обескураженный Николай Николаевич. – Я имел в виду выпускников Первого шляхетского кадетского корпуса.

Император так и не стал выяснять, был ли наказан артиллерист, допустивший смертельную оплошность».



Много существует рассказов и преданий о знаменитом пророчестве Дому Романовых и, в частности, Государю Императору Павлу Первому, которое исходило от вещего монаха Авеля. Но, кроме устных преданий, есть и документальные свидетельства. Наиболее надежным документом считается дневник графини Герингер, урожденной Аделунг, которая служила при дворе в должности оберкамерфрау императрицы Александры Феодоровны.

«В Гатчинском дворце, – пишет графиня, – в постоянном местопребывании Императора Павла Первого, когда он был Наследником, в анфиладе была одна небольшая зала, и в ней посредине, на пьедестале стоял довольно большой узорчатый ларец с затейливыми украшениями. Ларец был заперт на ключ и опечатан. Вокруг ларца на четырех столбиках, на кольцах, был протянут толстый красный шелковый шнур, преграждавший к ларцу доступ. Было известно, что в этом ларце хранится нечто, что было положено вдовой Павла Первого императрицей Марией Федоровной; и ею было завещано открыть ларец и вынуть в нем хранящееся только тогда, когда исполнится сто лет со дня кончины Императора Павла Первого, и при том только тому, кто в этот год будет занимать Царский Престол России. Павел Петрович скончался в ночь с 11 на 12 марта 1801 года. Государю Николаю Александровичу и выпал таким образом жребий вскрыть заветный ларец и узнать, что в нем столь тщательно и таинственно охранялось от всяких, не исключая и царственных взоров. В утро 12 марта 1901 года Государь и Государыня были очень оживлены и веселы, собираясь из Царскосельского Александровского дворца ехать в Гатчину вскрывать вековую тайну. К этой поездке они готовились как к праздничной интересной прогулке, обещавшей им доставить незаурядное развлечение. Поехали они веселы, но возвратились задумчивые и печальные, и о том, что обрели они в этом ларце, никому ничего не сказали. После этой поездки Государь стал поминать о 1918 годе как о роковом годе для него и для Династии».



Вот как передает это событие полковник П. Шабельский-Борк, написавший несколько исторических книг под псевдонимом Кирибеевич:



«11 марта 1901 года, в столетнюю годовщину мученической кончины державного прапрадеда своего, блаженной памяти Императора Павла Петровича, после заупокойной литургии в Петропавловском соборе у его гробницы, Государь Император Николай Александрович в сопровождении министра Императорского двора генерал-адъютанта барона Фредерикса (вскоре пожалованного графским титулом) и других лиц Свиты, изволили прибыть в Гатчинский дворец для исполнения воли своего в Бозе почившего предка.

Умилительна была панихида. Петропавловский собор было полон молящихся. Не только сверкало здесь шитье мундиров, присутствовали не только сановные лица. Тут были во множестве и мужицкие сермяги, и простые платки, а гробница Императора Павла Петровича была вся в свечах и в живых цветах. Эти свечи, эти цветы были от верующих в чудесную помощь и предстательство почившего царя за потомков своих и весь народ русский. Воочию сбылось предсказателя вещего Авеля, что народ будет особо чтить память Царя-мученика Павла Петровича и притекать будет к Гробнице Его, прося заступничества, прося о смягчении сердец неправедных и жестоких.

Государь Император вскрыл ларец и несколько раз прочитал сказание Авеля Вещего о судьбе своей и России. Он уже знал свою терновую судьбу, знал, что недаром родился в день Иова Многострадального. Знал, как много ему придется вынести на своих державных плечах, знал про близ грядущие кровавые войны, смуту и великие потрясения Государства Российского. Его сердце чуяло и тот проклятый черный год, когда он будет обманут, предан и оставлен всеми…



ПРЕПОДОБНЫЙ АВЕЛЬ



Монах Авель, в миру Василий Васильев, родился в марте месяце 1757 года в деревне Акуловой в Алексинском уезде Тульской губернии. Родители его были крепостные крестьяне, занимались земледелием и коновальной работой, научили тому и своего отрока. «Он же о сем мало внимаша, а больше у него внимание было о Божестве и о Божественных судьбах». Когда ему было еще 10 лет от роду, то и начал он размышлять, чтобы оставить дом отца своего с тем, чтобы идти куда-либо в пустыню на службу Богу. Притом, слышав во Евангелии слово Христа Спасителя: «И всякий, иже оставит… или отца, или матерь, или жену, или чада, или села, имени Моего ради, сторицею приимет и живот вечный наследует» (Мф.19, 29), – он, внемля сему, еще больше начал думать о том и искал случая для исполнении своего намерения.

Будучи 17-ти лет, он начал обучаться Российской грамоте, а потом учился и плотничной работе. Поняв частию грамоте и того ремесла, ходил он по разным для работ городам и был с прочими в Кременчуге и Херсоне при строении кораблей. В Херсоне открылась заразительная болезнь, от которой многие люди, да и из его артели товарищи, начинали умирать, чему и он был подвержен; то и давал он Богу обещание, ежели его Богу угодно будет исцелить, то он пойдет вечно Ему работать в преподобии и правде, почему он и выздоровел, однако ж и после того работал там год. По возвращении же в свой дом стал он проситься у своего отца и матери в монастырь, сказав им вину желания своего; они же, не вразумив его к Богу обета, его от себя не отпускали. Он же, будучи сам недоволен, помышлял, как бы ему к исполнению своего намерения уйти от них тайно, и чрез несколько времени взял он плакатный пашпорт под образом отшествия из дому для работы, пошел в 1785 году в Тулу, а оттуда чрез Алексин, Серпухов, Москву, пришел в Новгород, из коего водою доехал до Олонца, а потом пришел к острову Валааму, с коего и переехал в Валаамский монастырь, где и принял постриг с именем Адама. Он прожил там только год, «вникая и присматривая всю монастырскую жизнь и весь духовный чин и благочестие». Затем взял благословление от игумена «и отыде в пустыню, которая на том же острове недалеча от монастыря, и вселился един». И начал он «в той пустыни прилагать труды ко трудам, и подвиг к подвигу; и явися к нему от того ему многия скорби и великия тяжести, душевныя и телесныя. Попусти Господь Бог на него искусы, великие и превеликие, и едва в меру ему понести; посла на него темных духов множество и многое: да искуситься теми искусами яко злато в горниле». Все это преодолел мужественный пустынник. И «Господь же видя раба Своего такую брань творяща с безплотными духами и рече к нему, сказывая ему тайная и безвестная, и что будет ему и что будет всему миру: и прочая таковая многая и множество».

«И от того время, – повествует древнее о нем житие, – отец Авель стал вся познавать и вся разумевать»; и пророчествовать. Вернулся в Валаамский монастырь, но, прожив там недолго, стал ходить по разным монастырям и пустыням. Предпринял он поход в Царьград чрез города Орел, Сумы, Харьков, Полтаву, Кременчуг и Херсон. За 9 лет он обошел многие «страны и грады, сказывал и проповедовал волю Божию и Страшный Суд Его». Наконец пришел он на реку Волгу и поселился в Николо-Бабаевском монастыре Костромской епархии. Послушание в той обители было отцу Авелю: «в церковь и в трапезу, и в них петь и читать, а между тем писать и читать, и книги сочинять». И написал он в этой обители «книгу мудрую и премудрую», хотя человек он был «простой, без всякого научения и видом угрюмый». А написано было в ней о Царской Фамилии.

Книгу эту отец Авель показал настоятелю, а тот его вместе с книгой проводил в консисторию (консистория – епархиальное присутственное место, под началом архиерея. – Ред.). Из консистории его направили к преосвященному Павлу, епископу Костромскому и Галицкому. Авель сказал епископу, что «книгу свою писал сам, не списывал, а сочинял из видения; ибо, будучи в Валааме, пришел к заутрене в церковь, равно как бы Павел апостол восхищен был на небо и там видел две книги и что видел, то самое и писал, но никому своего сочинения не разглашал». А архиерей сказал ему: «Сия твоя книга под смертную казнию», – и сняв с Авеля монашеское одеяние (на основании указа 19-го октября 1762 года) для исследования и поступления по законам, за крепким караулом представил его в Костромское наместническое правление. «Губернатор же и советники его приняли отца Авеля и книгу его и видеша в ней мудрая и премудрая, а наипаче написано в ней царские имена и царские секреты. И приказали его отвезть в костромской острог». Из костромского острога отца Авеля под караулом отправили в Петербург.

В Тайной Экспедиции, 5-го марта 1796 г., Авель дал следующие показания.

Вопрос: Какой тебе год, и откуда был глас, и в чем он состоял?

Ответ: Был мне из воздуха глас: иди и рцы ей северной Царице Екатерине: царствовать она будет 40 годов. Посем же иди и рцы смело Павлу Петровичу и двум его отрокам, Александру и Константину, что под ними будет покорена вся земля. Сей глас слышен мне был в 1787 году в марте месяце. При слышании сего я весьма усумнился и поведал о том строителю и некоторым благоразумным братиям.

Вопрос: Отобранныя у тебя тетради, писанныя полууставом, кто их писал, с каким ты намерением такую нелепицу писал, которая не может быть ни с какими правилами согласна? Кто тебя к сему наставил и что ты из сего себе быть чаял?

Ответ: Означенныя полууставныя книги писал я в пустыни, которая состоит в костромских пределах близ села Колшево (помещика Исакова) и писал их наедине…Девять лет как принуждала меня совесть всегда и непрестанно об оном гласе сказать Ея Величеству и их Высочествам; почему и вздумал написать я те тетради и первые две сочинил в Бабаевском монастыре в десять дней, а последния три в пустыни».



Есть известие, что Авеля водили и к самому генерал-прокурору графу Самойлову. Тот прочел в книге, что Авель через год предсказывает скоропостижную смерть царствовавшей Екатерине Второй, за что ударил его по лицу и сказал: «Как ты, злая глава, смел писать такие слова на земного бога». «Отец же Авель стояше перед ним весь в благости, и весь в Божественных действах. И отвещавая к нему тихим гласом и смиренным взором, рече: «Меня научил писать эту книгу Тот, Кто сотворил Небо и Землю, и Вся яже в Них». Генерал подумал, что перед ним просто юродивый, и посадил его просто в тюрьму, но все-таки доложил о нем Государыне.

Услышав год и день своей кончины, Екатерина Вторая изрядно разгневалась. В результате 17-го марта 1796 года вышел указ: «Поелику в Тайной Экспедиции по следствию оказалось, что крестьянин Василий Васильев неистовую книгу сочинял от самолюбия и мнимой похвалы от простых людей, что в непросвещенных могло бы произвести колеблемость и самое неустройство, а паче что осмелился он вместить тут дерзновеннейшие и самые оскорбительные слова, касающиеся до пресветлейшей особы Ея Императорского Величества и высочайшего Ея Величества Дома, в чем и учинил собственноручное признание, а за сие дерзновение и буйственность, яко богохульник и оскорбитель высочайшей власти, по государственным законам, заслуживает смертную казнь; но Ея Императорское Величество, облегчая строгость законных предписаний, указать соизволила оного Василия Васильева вместо заслуженного ему наказания посадить в Шлиссельбургскую крепость с приказанием содержать его под крепчайшим караулом так, чтоб он ни с кем не сообщался, ни разговоров никаких не имел; на пищу же производить ему по десяти копеек в каждый день, а вышесказанные, писанные им бумаги запечатать печатью генерал-прокурора, хранить в Тайной Экспедиции».

«…И был заключен Авель в Шлиссельбургскую крепость, по именному повелению Государыни Екатерины. И был он там всего времени – десять месяцев и десять дней. Послушание ему было в той крепости: молиться и поститься, плакать и рыдать, и к Богу слезы проливать… И проводил тако время отец Авель до смерти Государыни Екатерины. И после того еще содержался месяц и пять дней…

…И воцарился сын ея Павел»…



Павел ограничивает применение телесных наказаний. Велико же было его неудовольствие, когда в связи со слухами о полной отмене телесного наказания, одно из дворянских депутатских собраний, – в силу своего права непосредственного обращения к Государю Императору о пользе и нуждах государства, – представило ему на благоусмотрение свое мнение, что Русский народ еще де не дозрел для отмены телесного наказания. В тот же день, Император Павел изменяет привилегию, по которой дворянство освобождалось от телесного наказания. Осужденные за уголовные преступления дворяне впредь от него не освобождаются.

Павел Первый приказывает перелить в монету дворцовые серебряные сервизы, дабы поддержать совершенно истощенную в правление Екатерины казну. Он говорит, что сам будет есть на олове до тех пор, пока Русский рубль не дойдет до своего курса.

Ни свет – ни заря, с пяти утра, Император уже на ногах. И всех заставляет работать по своему неугомонному примеру. Вот он на вахтпараде. Вот он внезапно на учении то в одном, то в другом полку – при любой погоде, при любом морозе. Кует боевую мощь своей Русской Армии. Беспощадно метет нерадивых со службы ослушников своей воли.

Павел Первый значительно улучшает материальное положение Духовенства, способствуя всемерно поднятию нравственного уровня и авторитета его в народе.

Отдельно стоит сказать о царском заповедном ящике у Зимнего дворца, ключ от коего находится у него лично, куда и первый сановник и последний простолюдин могут бросить свои прошения, обратиться к непосредственной царской защите или милости – работает без устали. Поздно вечером Император лично отпирает его и несет ворох прошений в свой кабинет, засиживается за ним далеко за полночь, а иногда и всю ночь напролет…

«В первый год царствования Павла, – говорит А.И. Тургенев, – народ блаженствовал, находил суд и расправу над обидчиками без лихоимства, никто не осмеливался грабить, угнетать его, все власть предержащия страшились ящика…»

Но между троном и народом, к сожалению, существовало то окружение Павла Первого, это те неверные царедворцы «из которых, по выражению Растопчина, каждый заслуживал быть колесованным без суда». Из них не столь боевые екатерининские орлы клекотали, сколь шипели екатерининские змеи. Павел отлично знал цену и придворным екатерининским змеям, и высшему обществу. «Вы знаете, какое у меня сердце, но не знаете, что это за люди. Я же знаю, как ими управлять нужно», – говорил Павел еще в бытность свою Наследником Цесаревичем. Немало пришлось потерпеть ему от змей – с детства и до восшествия на престол.

Великой Императрицей была Екатерина, но плохая мать. В Павле Петровиче она видела скорее не родного сына, а третьего и последнего своего соперника из законных императоров. Два других – Император Иоанн Антонович и Петр Третий, – как и Павел, были устранены от престола путем дворцовых переворотов. И акт посмертного коронования Павлом Первым своего отца полон символического урока дворцовым заговорщикам всех царствований…

Задача Павла была нелегка. Тем более что во избежание коренной ломки, к которой совершенно не была готова Россия, он вынужден был перенять Екатерининский аппарат управления, лишь отчасти заменив главных должностных лиц.

Когда вместо генерала Самойлова в Сенате был поставлен князь Куракин, то в секретных делах он нашел книгу, которую написал отец Авель, и был поражен верностью предсказания. И, как отмечено в «Деле о крестьянине Василье Васильеве», «12-го декабря Шлиссельбургский комендант Колюбякин получил письмо от нового генерал-прокурора князя А.Б. Куракина, в котором объявлялось высочайшее повеление прислать в Петербург арестанта Васильева, с прочих же всех, на ком есть оковы, снять.

Государь беседовал с загадочным прорицателем и «спрашивал у него по секрету, что ему случится».



…В зале был разлит мягкий свет. В лучах догоравшего заката, казалось, оживали библейские мотивы. Вокруг царила тишина и торжественность.

Пристальный взор Императора Павла Петровича встретился с кроткими глазами стоявшего пред ним монаха Авеля. В них, как в зеркале, отражались любовь, мир и отрада.

Императору сразу полюбился этот, весь овеянный смирением, постом и молитвой, загадочный инок. О прозорливости его уже давно шла широкая молва. Ведомо было Императору Павлу Петровичу и то, как Авель точно предрек день кончины его Августейшей Родительницы, ныне в Бозе почивающей Государыни Императрицы Екатерины Алексеевны. И вчерашнего дня, когда зашла речь о вещем Авеле, Его Величество повелел соизволить завтра же нарочито доставить его в Гатчинский дворец, в коем имел пребывание Двор.

Ласково улыбнувшись, Император Павел Петрович милостиво обратился к иноку Авелю с вопросом, как давно он принял постриг, и в каких монастырях спасался.

– Честной отец, – промолвил Император, – о тебе говорят, да я и сам вижу, что на тебе явно почиет благодать Божия. Что скажешь ты о моем царствовании и судьбе моей? Что зришь ты прозорливыми очами о роде моем во мгле веков и о Державе Российской? Назови поименно преемников моих на престоле Российском, предреки и их судьбу.

– Эх, Батюшка-Царь! – покачал головой Авель. – Почто себе печаль предречь меня понуждаешь?

– Говори! Все говори! Ничего не утаивай! Я не боюсь, и ты не бойся.

– Коротко будет царствование твое, и вижу я, грешный, лютый конец твой. На Софрония Иерусалимского от неверных слуг мученическую кончину приемлешь, в опочивальне своей удушен будешь злодеями, коих греешь ты на царственной груди своей. В Страстную Субботу погребут тебя… Они же, злодеи сии, стремясь оправдать свой великий грех цареубийства, возгласят тебя безумным, будут поносить добрую память твою…

Но народ Русский правдивой душой своей поймет и оценит тебя и к гробнице твоей понесет скорби свои, прося твоего заступничества и умягчения сердец неправедных и жестоких. Число лет твоих подобно счету букв изречения на фронтоне твоего замка, в коем воистину обетование и о Царственном доме твоем: «Дому Твоему подобает святыня Господи в долготу дний…»

– О сем ты прав, – изрек Император Павел Петрович. – Девиз сей получил я в особом откровении, совместно с повелением воздвигнуть Собор во имя Святаго Архистратига Михаила, где ныне воздвигнут Михайловский замок. Вождю Небесных воинств посвятил и замок, и церковь.



А к словам сим Павла Петровича сказать следует пояснительно многим неизвестное. Странное и чудное видение бысть часовому, у Летнего Дворца стоявшему. Во Дворце том, в лето Господне 1754 сентября 20-го, Павел Петрович родился. А когда снесен дворец был, на том месте замок Михайловский воздвигся. Предстал часовому тому внезапно, в свете славы небесной, Архистратиг Михаил, и от видения своего обомлел в трепете часовой, фузелея в руке заходила даже. И веление Архангела было: в честь его Собор тут воздвигнуть и Царю Павлу сие доложить, непременнейше. Особое происшествие по начальству, конечно, пошло, а оно Павлу Петровичу обо всем доносит. Павел же Петрович отвечал: «Уже знаю». Видать-то до того ему было все ведомо, а явление часовому вроде поощрения было.

– А пошто, Государь, повеление Архистратига Михаила не исполнил в точности? – сказал Его Величеству Авель со смирением. – Ни цари, ни народы не могут менять волю Божию… Зрю в нем предвременную гробницу твою, благоверный Государь. И жильем потомков твоих, как мыслишь, он не будет… О судьбе же Державы Российской было в молитве откровение мне о трех лютых игах: татарском, польском и грядущем еще – жидовском.

– Что? Святая Русь под игом безбожным? Не быть сему вовеки! – гневно нахмурился Император Павел Петрович. – Пустое болтаешь, черноризец!

– А где татары, Ваше Императорское Величество? Где поляки? И с игом жидовским то же будет. От том не печалься, Батюшка-Царь: христоубийцы понесут свое.

– Что ждет преемника моего, Цесаревича Александра?

– Француз Москву при нем спалит, а он Париж у него заберет и Благословенным наречется. Но невмоготу станет ему скорбь тайная, и тяжек покажется ему венец царский, и подвиг царского служения заменит он подвигом поста, и молитвы, и праведным будет в очех Божиих…

– А кто наследует Императору Александру?

– Сын твой Николай…

– Как? У Александра не будет сына? Тогда Цесаревич Константин.

– Константин царствовать не будет, памятуя судьбу твою, и от мора кончину приемлет. Начало же правления сына твоего Николая дракой, бунтом вольтерьянским зачнется. Сие будет семя злотворное, семя пагубное для России, кабы не благодать Божия, Россию покрывающая… Лет через сто примерно после того, оскудеет Дом Пресвятыя Богородицы, в мерзость запустения обратится…

– После сына моего Николая на Престоле Российском кто будет?

– Внук твой, Александр Второй, Царем Освободителем преднареченный. Твой замысел исполнен будет, крепостным он свободу даст, а после турок побьет и славян тоже освободит от ига неверного. Не простят бунтари ему великих деяний, охоту на него начнут, убьют среди дня ясного в столице верноподданной отщепенскими руками. Как и ты, подвиг служения своего запечатлеет он кровью царственной, а на крови Храм воздвигнется…

– Тогда и начнется тобой реченное иго жидовское?

– Нет еще. Царю Освободителю наследует сын его, а твой правнук Александр Третий. Миротворец истинный. Славно будет царствование его. Осадит крамолу окаянную, мир и порядок наведет он. А только недолго царствовать будет.

– Кому передаст он наследие царское?

– Николаю Второму – Святому Царю, Иову Многострадальному подобному. Будет иметь разум Христов, долготерпение и чистоту голубиную. О нем свидетельствует Писание: Псалмы 90, 10 и 20 открыли мне всю судьбу его. На венец терновый сменит он корону царскую, предан будет народом своим, как некогда Сын Божий. Искупитель будет, искупит собой народ свой – бескровной жертве подобно. Война будет, великая война, мировая. По воздуху люди, как птицы, летать будут, под водою, как рыбы, плавать, серою зловонную друг друга истреблять начнут. Измена же будет расти и умножаться. И предан будет правнук твой, многие потомки твои убелят одежду крови Агнца такожде, мужик с топором возьмет в безумии власть, но и сам опосля восплачется. Наступит воистину казнь египетская.

Горько зарыдал вещий Авель и сквозь слезы тихо продолжал:

– Кровь и слезы напоят сырую землю. Кровавые реки потекут. Брат на брата восстанет. И паки: огонь, меч, нашествие иноплеменников и враг внутренний – власть безбожная, будет жид скорпионом бичевать Землю Русскую, грабить святыни ее, закрывать Церкви Божии, казнить лучших людей Русских. Сие есть попущение Божие, гнев Господень за отречение России от своего Богопомазанника. А то ли еще будет! Ангел Господень изливает новые чаши бедствий, чтобы люди в разум пришли. Две войны одна горше другой будут. Новый Батый на Западе поднимет руку. Народ промеж огня и пламени. Но от лица земли не истребится, яко довлеет ему молитва умученного Царя.

– Ужели сие есть кончина Державы Российской и несть и не будет спасения? – вопросил Павел Петрович.

– Невозможное человекам, возможно Богу, – ответствовал Авель, – Бог медлит с помощью, но сказано, что подаст ее вскоре и воздвигнет рог спасения Русского. – И восстанет в изгнании из дома твоего Князь Великий, стоящий за сынов народа твоего. Сей будет Избранник Божий, и на главе его благословение. Он будет един и всем понятен, его учует самое сердце Русское. Облик его будет державен, светел, и никто же речет: «Царь здесь или там», но: «Это он». Воля народная покорится милости Божией, и он сам подтвердит свое призвание… Имя его трикратно суждено в Истории Российской. Пути бы иные сызнова были на Русское горе…



И чуть слышно, будто боясь, что тайну подслушают стены Дворца, Авель нарек самое имя. Страха темной силы ради, имя сие да пребудет сокрыто до времени.



– Велика будет потом Россия, сбросив иго жидовское, – предсказал Авель далее. – Вернется к истокам древней жизни своей, уму-разуму научится бедою кровавой. Дымом фимиама и молитв наполнится и процветет аки крин небесный. Великая судьба предназначена ей. Оттого и пострадает она, чтобы очиститься и возжечь свет во откровение языков.

В глазах Авеля горел пророческий огонь нездешней силы. Вот упал один из закатных лучей солнца, и в диске света пророчество его вставало в непреложной истине.



Император Павел Петрович глубоко задумался, и в глазах его, устремленных вдаль, как бы через завесу грядущего, отразились глубокие переживания царские.

– Ты говоришь, что иго жидовское нависнет над моей Россией лет через сто. Прадед мой, Петр Великий, о судьбе моей рек то же, что и ты. Почитаю и я за благо о том, что ныне ты предрек мне о потомке моем, Николае Втором, предварить его, дабы пред ним открылась книга судеб. Да ведает правнук свой крестный путь, славу страстей и долготерпения своего. Запечатлей же, преподобный отец, реченное тобою, изложи все письменно. Я же на предсказание твое наложу печать и до правнука моего писание твое будет нерушимо хранится здесь, в Гатчинском дворце моем. Иди, Авель, и молись неустанно в келии своей обо мне, роде моем и счастье нашей Державы.

И, вложив представленное писание Авелево в конверт, на оном собственноручно начертать соизволил: «Вскрыть Потомку Нашему в столетний день Моей кончины».



Павел не задумывался над крутыми мерами, чтобы обуздать общество. Можно себе представить всю злобу и ненависть современников. Все мероприятия его, как бы хороши и полезны они ни были, в глазах общества никуда не годились, подвергались резкой критике, осуждению, высмеиванию. На каждом шагу распоряжения Павла искажались до неузнаваемости. Зачастую ему доносилось одно, а делалось его именем совершенно другое, – делалось все, чтоб вызвать недовольство и нарекания. Тайный саботаж, интриги, клевета, сплетни сыпались как из рога изобилия.

Свысока, иронически отнеслось, разумеется, общество и к «праздной Мальтийской затее», в чем сослепу усмотрело не более, как новую игру в солдатики. 4 января 1797 года Император Павел Первый, как известно, принял под свое покровительство Орден Мальтийских рыцарей, а 2 ноября 1798 года, по их просьбе, возложил на себя звание Магистра Ордена. Благодаря этому, Россия твердой ногой становилась на Средиземном море, где, к тому же, тогда господствовал блистательный Павловский флот под флагом адмирала Ушакова, одного из гениальных флотоводцев всемирной истории. На подобную критику своих действий, вправе был Император Павел Петрович ответить обществу словами Иоанна Грозного:

«Не на день я, не на год устрою Престол Руси, но в долготу веков; и что вдали провижу я, того не видеть вам куриным вашим оком».

Перемена Русской мировой политики и намечавшееся сближение с Наполеоном возбудило новый поток ярости против Павла. Общество, столь увлекшееся французской революцией, поголовно все якобинствующее, вдруг сплачивается в единодушном протесте против возможного союза с Францией. Столь нелепое на первый взгляд противоречие объясняется очень просто: здесь играли роль узколичные интересы, в смысле коммерческих отношений с Англией, на которых устройством различных финансовых оборотов, благодаря своим связям, подрабатывали немалую толику многие представители петербургского общества. Во время Павла Первого, как потом и при Александре, Россия была покрыта сетью английских торговых представительств, и английское влияние было очень велико. Якобизм – якобизмом, а денежки – денежками, для многих же якобинцев разрыв с Англией в денежном смысле означал полную катастрофу. В высших сферах большую роль тогда играл английский посол сэр Чарльз Уитвор, находившийся в очень тесных отношениях с великосветской красавицей Ольгой Александровной Жеребцовой, урожденной Зубовой, родной сестрой трех братьев – убийц Императора Павла Петровича – Платона, Николая и Валериана. Если мы припомним, что Тильзитский мир с Наполеоном в 1807 году едва не послужил причиной заговора против Александра и нового дворцового переворота, а также то, что Жеребцова открыто заявляла, что для нее английские интересы ближе русских, в чем ей хором вторило и все собиравшееся у нее общество – картина нравов в особых комментариях нуждаться не будет…

«Составилось общество великих интриганов, – пишет Ростопчин в феврале 1801 года графу Кочубею, – во главе с Паленом, которые хотят разделить между собой должности, как ризы Христовы, и имеют в виду остаться в огромных барышах, устроив английские дела…»

Павел же, как истый Самодержец Божией милостию, прежде всего памятовал о пользе и благе вверенной ему Державы. Его девизом, как личным, так и всего царствования, справедливо считать надлежит надпись на рубле-крестовике: «Не нам, не нам, а имени Твоему…»

Разве не красив, не полон ли рыцарской чести отважно брошенный Павлом Наполеону вызов на поединок, по его предположению имевший заменить собой общее кровопролитие и жертвы с обеих сторон? Наполеон уклонился от вызова, но как никто иной оценил этот благородный порыв, и в то время как великосветское общество втайне осмеивало своего Государя, проникся к нему глубоким уважением. Гений Наполеона сразу учел, что означало бы иметь другом и союзником такого идеалиста – Царя.

Император Павел Петрович был готов на решительную борьбу с французской революцией: «Ни каких прибылей ради, а во имя священного принципа». Монарший долг диктовал Павлу восстановить порядок во Франции и тем предотвратить угрозу мирового пожара. И он напутствовал Суворова, отправлявшегося в свой знаменитый поход, знаменательными словами: «Иди, спасай Царей!»

Однако в лице союзников Павла ждало большое разочарование. Завистливая и своекорыстная политика их сказывалась на каждом шагу, мешая святой цели. Им был более на руку революционный хаос, чем возвышение Наполеона, ставшего поперек всех планов по расхищению Франции. Не во имя революции Наполеон скрестил с ними свою гордую шпагу, но за обездоленную родину. Гибким государственным умом своим Павел все рассчитал безошибочно. Он понял, что с Наполеоном революция во Франции почти кончается, но что союзники не прочь и дальше использовать Россию как слепое орудие в своей игре. И не желая жертвовать кровью Русского солдата ради подобных союзников, решил, что союз с Наполеоном будет много выгоднее для России.

4 ноября 1800 года он вступает в коалицию против Англии!

Кто знает, как развернулись бы последующие страницы всемирной истории, не будь убит Павел. Быть может, союз Павла Первого с Наполеоном крепко установил бы то мировое политическое равновесие, которое тщетно пытаются достичь и по настоящее время… Наполеон был ошеломлен известием о цареубийстве 11 марта, нарушавшим все его планы.

Смертным приговором для Императора Павла Петровича стал поход на Индию, предпринятый по соглашению с Наполеоном, который самолично разработал план этого похода. Для этой цели Наполеон предоставил сильный экспедиционный корпус. Император Павел Первый решил двинуть в авангарде двадцать пять тысяч донских казаков, под начальством генерала Орлова. «Предпровожаю карты, которые имею, – писал Павел командиру казачьего корпуса. – Вы дойдете только до Хивы и Амударьи». Заговорщики решили использовать этот казачий поход в своих целях и заручиться английской активной поддержкой для осуществления дворцового переворота. В самой же Англии царила тревога…

Неоднократно Павел осведомлялся, всем ли обеспечены казаки, и каждый раз получал утвердительный ответ и сведения об успешном их продвижении. На деле же поход протекал совсем иначе, казаки сильно терпели от голода, холода и нужды во всем. В то время как английский посол сэр Чарльз Уитвор незамедлительно имел копии всех донесений Орлова. От Императора Павла Петровича неблагополучия похода из них упорно утаивались.



В замкнувшемся кругу своих тайных врагов Император Павел очутился один против всех. На каждом шагу его подстерегали измена, предательство и обман…

Штаб-квартира заговора – салон Ольги Александровны Жеребцовой, в доме графов Зубовых на Исаакиевской площади, а за спиной ее друг – посол сэр Чарльз Уитвор. Сколько английского золота перешло в карманы заговорщиков, нигде не приводится, но Лопухин свидетельствует о двух миллионах, розданных через Жеребцову участникам кровавого действа в ночь на 12 марта. Знать не безумная была царская голова, если враги оценили ее в два миллиона золотом…

Бешено работает заговор. Все пущено в ход, чтобы доказать всем и каждому, что «границы всего уже перейдены, что больше нет никакой возможности терпеть «выходки безумного Императора», и что так дальше продолжаться не может. Если не случится какого-либо чуда, неминуема полная катастрофа, И в доказательство – вымышленные подлые рассказы о Государе Императоре. На него клевещут, как на мертвого, вплоть до того, что он якобы временно страдал припадками буйного помешательства. По рукам гуляют гнуснейшие стишки великосветского памфлетиста Марина. Павла чернят за «вредный» союз с Наполеоном, обвиняют в намерениях извести все казачество. А число «уже погибших» казаков растет соответственно слухам и вскоре далеко превышает всю численность корпуса генерала Орлова, но над этим никто даже не задумывается.

Заговор разрабатывается до мельчайших подробностей, включительно до яхты английского адмиралтейства, вошедшей в Неву, чтобы принять на борт заговорщиков в случае неудачи. Для роли будущих палачей над приговоренным Императором среди офицеров гвардии вербуется ряд забубенных голов.

«На мя шептаху вси врази мои, на мя помышляху злая мне» (Пс. 40).

В первую очередь обсуждается вопрос, как привлечь к заговору или, по крайней мере, добиться принципиального согласия Цесаревича Александра на дворцовый переворот, чтобы по свержении Императора Павла иметь его как нового Императора в своих руках, а в случае провала понести наравне с ним возможно меньшее наказание.



…Закончив трудовой день, перед отходом ко сну, Император Павел молится в своей опочивальне. С самого детства, под благотворным влиянием своей бабушки, Императрицы Елизаветы Петровны, он был глубоко верующим и набожным христианином. В бытность свою Наследником-Цесаревичем Павел часто проводил всю ночь в молитве. Хранившийся в Гатчине коврик, на котором он обычно молился, протерт коленями.

Горяча его молитва, сужденная быть предсмертным молением о Чаше. Душа рвется из земной оболочки на вечное слияние с Предвечным Богом. Миропомазанник просит о благе и счастье вверенного ему народа, а для себя сил и помощи.

Уже крепким сном спит столица. Дремлет погруженный во тьму Михайловский замок. Слегка освещены лишь некоторые окна. Сквозь занавески светится слабый огонек и в Императорской опочивальне.

А заговорщики, отягченные винными парами после обильной попойки для храбрости, идут на свое дело. И вдруг бросаются врассыпную, напуганные громким карканьем вороньей стаи, внезапно взлетевшей с крыши Михайловского замка. И тех пор, по сказу народному, ежегодно в час цареубийства, невесть откуда слетается стая воронов-оборотней – черных душ убийц Императора Павла Петровича.



Убийц Императора Павла гнев Божий настиг поразительно быстро: в течение ближайших лет большинства из них уже не было в живых. В народе говорили, что царская кровь требует их на Суд Господень. Трое главных цареубийц – Платон Зубов, Бенигсен и Пален сошли с ума. Злостно ославили безумным Императора Павла Петровича и сами кончили дни свои в безумии.



Полностью сбылось предсказание преподобного инока Авеля, сделанное им лично Императору Павлу Петровичу. За это предсказание инок Авель вещий, по распоряжению Санкт-Петербургского военного губернатора, как только представилась такая возможность, был заточен в Петропавловскую крепость, как указывалось, «за возмущение душевного спокойствия Его Величества». В ней он пережил исполнение своего пророчества, и при вступлении на престол Александра Павловича отправили его в Соловецкий монастырь, а после и вовсе освободили…»



По свидетельству других источников, когда отец Авель был представлен Императору Павлу, тот спросил его, чего он желает. «Он же к нему отвещал: Ваше Величество, всемилостивейший мой благодетель, от юности мое желание быть монахом и служить Богу и Божеству Его. Государь же Павел поговорил с ним еще что нужно и спросил у него по секрету: что ему случится»…

14-го декабря 1796 года последовал рескрипт: «Всемилостивейше повелеваем содержащегося в Шлиссельбургской крепости крестьянина Васильева освободить и отослать, по желанию его, для пострижения в монахи (Авель был предварительно, еще в Костроме, расстрижен – Л.Н.) к Гавриилу, митрополиту Новгородскому и С.-Петербургскому. Павел».



29-го декабря князь Куракин сообщил митрополиту Гавриилу высочайшее пожелание, чтобы Василий был пострижен как можно скорее.



В новый 1797 год Васильев подал через князя Куракина следующую записку: «Ваше Императорское Величество, всемилостивейший Государь! С сим, с новопоступившим годом усердно поздравляю: да даст Господь Бог Вам оный, а по оном и многие богоугодно и душеспасительно препроводить…Осмеливаясь священную особу Вашу просить о следующем: благоволите указом не в продолжительном времени посвятить меня в иеромонашеский чин, дабы я мог стоять в церкви у престола Божия и приносити Всевышнему Существу жертву чистую и непорочную за Вашу особу и за всю Вашу Царскую Фамилию, да даст Бог Вам дни благоприятны и времена спасительны и всегда победу и одоление на враги и супостаты… остаюсь в ожидании благонадежным». 5-го января 1797 года князь Куракин доложил это письмо Государю.

Отец же Авель прожил в Невском монастыре только один год. Отлучившись самовольно из Лавры, Авель очутился в Москве, где пророчествовал, что ему запретили, и сослали обратно в монастырь. Там Авель снова принялся за сочинение прорицательных тетрадей, которые на этот раз были посланы игуменом Назарием в Петербург к митрополиту Амвросию.

19-го марта 1800 года Амвросий, митрополит Петербургский, уведомил генерал-прокурора Обольянинова о крестьянине Васильеве, постриженном в декабре 1796 года в Александро-Невском монастыре с наречением ему имени Авеля и сосланном в 1798-м году в Валаамский монастырь, следующее:

«Ныне онаго монастыря настоятель Назарий, с братией, доносит мне о нем, Авеле, что… нашли у него книгу, которая от него отобрана и ко мне представлена с найденными в ней листком, писанным Русскими литерами, а книга писана языком неизвестным».

Митрополит, видя в книге «написано тайная и безвестная, и ничто же ему понятна», послал ее к генерал-прокурору. Вскоре Государь повелел взять с Валаама отца Авеля и заключить его в Петропавловскую крепость (вероятнее всего повелел не сам Император, а тот, кто давал распоряжения от его имени – Л.Н.).



«И сожжет француз Москву…»



По вступлении на престол Императора Александра Павловича учреждена была комиссия для пересмотра прежних уголовных дел. Пересматривали и переписку об Авеле, оказалось, что он содержался в Петропавловской крепости с 26-го мая 1800 года за «разныя сочинения его». В марте месяце 1801 года Авель был отослан к митрополиту Амвросию для помещения в монастырь по его усмотрению и им отослан в Соловецкий монастырь. Позже, 17-го октября, Архангельский гражданский губернатор донес, что Авель, вследствие указа Священного Синода, из-под стражи освобожден и отдан архимандриту в число прочих монашествующих.

Провел отец Авель на свободе год (1802-й), за который написал третью книгу, в которой было сказано, что Москва будет взята французами и сожжена, и время названо – 1812 год. Известие о книге дошло до Императора, и приказано было заключить Авеля в Соловецкую тюрьму, пока не сбудутся его пророчества. И пришлось на этот раз Авелю просидеть десять лет и десять месяцев. Летопись так говорит о времени, проведенным прозорливцем в тюрьме: «И видел в них добрая и недобрая, злая и благая, и всяческая и всякая: еще ж такие были искусы ему в Соловецкой тюрьме, которые и описать нельзя»…

Москва, наконец, была взята Наполеоном, и в сентябре 1812 года Александр Первый, вспомнил об Авеле и приказал князю А.Н. Голицыну написать в Соловки приказ освободить монаха. В приказе было написано: «Если жив, здоров, то езжал бы к Нам в Петербург. Мы желаем его видеть и нечто с ним поговорить». Письмо пришло на Соловки 1 октября, но соловецкий архимандрит, боясь, что Авель расскажет Царю о его (архимандрита) «пакостных действиях», отписал, что Авель болен, хотя тот был здоров. Только в 1813 году Авель мог явиться из Соловков к Государю, который «рад бысть ему до зела и начал его вопрошати о судьбах Божиих».

И сказал ему прозорливец «вся от начала веков до конца».

Авеля велено было выпустить, снабдить его паспортом, деньгами и одеждой. «Отец же Авель, видя у себя пашпорт и свободу во все края и области, и потече из Петербурга к югу и к востоку, и в прочия страны и области. И обшед многая и множество. Был в Цареграде и во Иерусалиме, и в Афонских горах; оттуда же паки возвратился в Российскую землю». Он поселился в Троице-Сергиевой Лавре, жил тихо, разговаривать не любил. К нему стали было ездить московские барышни с вопросами о дочерях да женихах, но инок отвечал, что он не провидец.

Однако писать Авель не бросил. В письме к графине Прасковье Потемкиной он говорит, что сочинил для нее несколько книг, которые вскоре вышлет. Однако это уже не были книги пророчеств, поскольку в другом письме Авель сетует:

«Я от вас получил недавно два письма, и пишете вы в них: сказать вам пророчество то и то. Знаете ли, что я вам скажу: мне запрещено пророчествовать именным указом. Так сказано, ежели монах Авель станет пророчествовать вслух людям или кому писать в хартиях, то брать тех людей под секрет и самого монаха Авеля и держать их в тюрьме или в острогах под крепкими стражами. Видите, Прасковья Андреевна, каково наше пророчество или прозорливство – в тюрьмах ли лучше быть или на воле, размысли убо. Я согласился ныне лучше ничего не знать да быть на воле, нежели знать да быть в тюрьмах и под неволею. Писано есть: «будьте мудры яко змии и чисты яко голуби», то есть буди мудр да больше молчи. Есть еще писано: «погублю премудрость премудрых и разум разумных отвергну» и прочая такова; вот до чего дошли с своею премудростию и с своим разумом. Итак, я ныне положился лучше ничего не знать, а если знать, то молчать».


…Авель переходит из монастыря в монастырь и скитается по разным местам России, но чаще проживает в Москве и в Московской губернии. Здесь он подал прошение о принятии его в Серпуховский Высоцкий монастырь, куда и поступил 24 октября 1823-го года. Вскоре разгласилось по Москве новое предсказание Авеля – о скорой кончине Александра Первого, о восшествии на престол Николая Павловича и о бунте 14 декабря. На этот раз прорицатель остался без преследования.



ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ



Незадолго до своей, во многом загадочной, смерти Император Александр Первый побывал в Саровской Пустыни у преподобного Серафима. Русский духовный писатель Евгений Николаевич Поселянин (Погожев) записал рассказ, переданный ему интересовавшимся жизнью подвижников благочестия М. П. Гедеоновым, который узнал его от принявшего монашество морского офицера Д., а тот, в свою очередь, слышал его «в Сарове от инока весьма престарелого, который сам-де был свидетелем этого события».

«В 1825 году, или в один из ближайших к этой эпохе годов, старец Серафим однажды обнаружил будто бы какое-то беспокойство, замеченное монахом, рассказавшим об этом впоследствии моряку Д. Он точно ожидал какого-то гостя, прибрал свою келью, собственноручно подмел ее веником. Действительно, под вечер в Саровскую пустынь прискакал на тройке военный и прошел в келью отца Серафима. Кто был этот военный, никому не было известно, т. к. никаких предварительных предупреждений о приезде незнакомца сделано не было.

Между тем великий старец поспешил навстречу гостю на крыльцо, поклонился ему в ноги и приветствовал его словами: «Здравствуй, Великий Государь!» Затем, взяв приезжего за руку, отец Серафим повел его в свою келью, где заперся с ним. Они пробыли там вдвоем в уединенной беседе часа два-три. Когда они вместе вышли из кельи, и посетитель отошел уже от крыльца, старец сказал ему вслед:

– Сделай же, Государь, так, как я тебе говорил…».

Гедеонов добавляет еще, что приехал Александр Первый в Саров из Нижнего, и что будто бы, действительно, Император раз из Нижнего исчез на 1–2 суток неизвестно куда. Он пишет, будто ему действительно довелось читать, что, или едучи в Таганрог, или за несколько лет до того, Александр был в Нижнем.

Во время этой встречи Преподобный Серафим предрек Императору Александру Первому следующее: «Будет некогда Царь, который меня прославит, после чего будет великая смута на Руси, много крови потечет за то, что восстанут против этого Царя и Самодержавия, но Бог Царя возвеличит».

Император еще задолго до своего удаления в Таганрог не чувствовал себя счастливым на престоле, тяготился своим положением и часто возвращался к мысли, запавшей еще в юную впечатлительную душу его. А тут как раз открывшийся заговор, угрожавший спокойствию России и личной безопасности Государя. Если сюда прибавить тяжелые воспоминания о трагической кончине отца, то и все это, вместе взятое, не могло не подействовать на впечатлительную, мистически настроенную душу Государя, и нет ничего невероятного, с точки зрения психологической, что Александр Первый исполнил свое давнишнее намерение, оставил престол и удалился.

Но удалился он не в «какой-нибудь уголок Европы, чтобы безмятежно наслаждаться добром, утвержденным в Отечестве», – как мечтал он в юности, а в далекую, холодную, неприютную Сибирь, чтобы долгим тяжелым подвигом добровольного отшельничества искупить свои вольные и невольные прегрешения.

Сами собой приходят на память слова, сказанные Александром Павловичем после вторжения в Россию полчищ Наполеона: «Я отращу себе бороду и лучше соглашусь питаться хлебом в недрах Сибири, нежели подпишу стыд моего Отечества и добрых моих подданных».

Таковы психологические основания возможности изложения истории кончины Императора Александра Павловича в Сибири, в образе старца Феодора Козьмича.

В высшей степени интересные соображения о такой возможности приводит некто Д. Д. в статье «Одна из последних легенд», помещенной в саратовской газете «Волга» от 25 июля 1907 года. Г-н Д.Д. с детства знаком с интересующей нас «легендой», много думал о ней, собирал на местах сведения, опрашивал современников события. И что же?

«Из всего этого, – пишет г-н Д. Д., – я вынес глубокое убеждение, что без признания этой легенды невозможно нарисовать себе духовный образ покойного Императора Александра Павловича, что этой именно легендой вполне объясняется и исчерпывается та двойственность личности, какая признана многими историками и которая бросалась в глаза всем современникам, толковалась вкривь и вкось всеми, кого поражала эта невообразимая смесь скрытности и искренности, величия и унижения, гордости и скромности, шума и тишины, вспышек характера и уступчивости, царственного величия и сознания ничтожности.

Только глубокий разлад с самим собою, только затаенное, не могущее быть высказанным кому бы то ни было горе, несчастье, только сознание вольной или невольной, но какой-то ужасной вины, могут быть объяснены и приведенной легендой, и теми легендарными мотивами, какие я в молодости слышал на юге от лиц современников царствования и смерти Александра Благословенного.

Больная, метущаяся душа, сознавшая и свой, и мировой грех, великая душа могла найти прощение и утешение только именно таким искусом. Но не один Благословенный старец страдал. Его страдания отразились известным образом на его душе. Те же страдания иначе отразились, но отразились сильно, на другой, тоже не мелкой, но трагической личности – на его брате Константине Павловиче.

«Я б никогда не хотел царствовать, – говорил он. – Бедный Александр!» Цесаревич Константин Павлович искренне любил своего отца. Он, проделавший с Победоносцем Русских войск Генералиссимусом Суворовым весь итальянский поход и в награду за то получивший титул Цесаревича, думал как императорский солдат, как должен думать верный сын России. Оба они отказались от власти; гроза, прошедшая в молодости, не сломила этих двух гигантов, не подорвала их корни, но поставила перед их духовным взором нечто страшное, великое, вечное…

Вот откуда мистика одного, неверность другого.

Я давно уже признаю эту легенду историческим фактом. Я давно уже горжусь тем, что Русская история дала такого необыкновенного Царя, такую страшную мощь духовной силы. И я убежден, что таким мог быть только Русский Царь…»



Еще одна черта – чисто Русская, народная, о которой в данной легенде никто до сих пор не думал. Ведь старец Феодор Козьмич добровольно пострадал. Вспомните великого Достоевского, вспомните его анализ стремления Русской души пострадать. Христос страдал – и я должен пострадать, и непременно физически пострадать, перенести человеческие унижения и боль…

Вспомните, ведь старец Феодор Козьмич принял звание не Христа ради юродивого, не в схиму постригся, что было и возможно, и легко, и безопасно со стороны тайны, – нет, он назвался «не помнящим родства», упорным беспаспортным, беглым и бродягою по тогдашнему определению и принял наказание плетьми и был сослан на поселение…



Таковы, в общих чертах, психологические основания возможности легенды. Обратимся теперь к фактическим основаниям.

Князь Н.С. Голицын, впервые, кажется, записавший народную легенду о таинственном сибирском отшельнике, объясняет причину ее появления тем обстоятельством, что Феодор Козьмич по наружности имел большое сходство с Императором Александром Первым.

Вот что он пишет в ноябрьском выпуске «Русской старины» за 1800 г.:

«Однажды, в 60-х годах, один приятель мой, которого я навестил, показал мне небольшую фотографическую карточку, говоря:

– Посмотрите, не найдете ли сходства с кем-нибудь, вам известным?

Смотрю – и вижу: великого роста и благолепного вида старец, почти с обнаженной от волос головою, в белой крестьянской рубахе, опоясанный поясом, стоящий среди крестьянской хижины. Лицо – прекрасное, кроткое, величественное; никакого сходства ни с кем припомнить не могу. Наконец приятель мой спрашивает меня:

– Не находите ли сходства с Императором Александром Павловичем?

Я крайне удивился, начал пристальнее всматриваться и, точно, стал понемногу находить некоторое сходство и в чертах лица, и росте, но я недоумевал, что значили эти борода, одежда, хижина. Тогда приятель и рассказал мне распространенную в Сибири легенду об Императоре Александре Первом, скрывшемся, будто бы, от мирской суеты в образе отшельника Феодора Козьмича.

В Императорской публичной библиотеке есть превосходный, во весь рост портрет Императора Александра Благословенного. Изображение Императора на этом портрете имеет поразительное сходство с изображением старца Феодора Козьмича.

Указывают, затем, на портрет Александра Первого, имеющийся в Московском коммерческом училище и также весьма схожий с карточкой старца. На этом портрете даже поза (одна рука, левая, заложена за пояс, другая – на груди) та же самая, что на портрете Феодора Козьмича.

Конечно, одно сходство Императора Александра Благословенного с таинственным сибирским отшельником еще ничего не доказывает: сходство это могло быть чисто случайным. Но совершенно иную ценность приобретает оно в связи с другими обстоятельствами, могущими дать повод возникновения «легенды».



А такие обстоятельства имеются.



Последние дни царствования Императора Александра Первого, начиная с его отъезда из Петербурга в последнее путешествие в Таганрог, и обстоятельства, непосредственно предшествовавшие 1-му ноября 1825 года заключают в себе много необъяснимого, загадочного и таинственного.

Самая обстановка отъезда Государя из Петербурга невольно наталкивает на мысль, что Император Александр или предчувствовал близкую кончину, или прощался под давлением неотвязно преследовавшей его затаенной мечты – удалиться от власти.

Вот как описывает картину отъезда Императора из Петербурга Н.К. Шильдер в своем превосходном, единственном по полноте сочинении: «Император Александр Первый, его жизнь и царствование»:

«…1-го сентября 1825 года Император Александр покинул свою столицу уже навсегда. Ночная тишина и мрак царствовали над городом, когда он выехал один, без всякой свиты, из Каменноостровского дворца.

В 4 часа с четвертью по полуночи коляска остановилась у монастырских ворот Александро-Невской Лавры. Здесь ожидали Государя Митрополит Серафим, архимандриты в полном облачении и братия. Александр Павлович в фуражке, шинели и сюртуке; без шпаги поспешно вышел из коляски, приложился к святому кресту, был окроплен святой водою, принял благословление от митрополита и, приказав затворить за собою ворота, направился в соборную церковь. Хор пел тропарь: «Спаси, Господи, люди твоя…».

В соборе Государь остановился перед ракою святого Александра Невского. Начался молебен, во время которого Император плакал. Когда наступило время чтения Евангелия, Государь, приблизившись к Митрополиту, сказал: «Положите мне Евангелие на голову». И с этими словами опустился на колени под Евангелием. По окончании молебна, положив три поклона пред мощами Благоверного Князя, приложившись к его образу, он поклонился всем, бывшим за молебном. Из собора Государь зашел ненадолго к митрополиту, посетил келью схимника Алексея, принял от него благословление и вышел, чтобы продолжать свое путешествие.

Садясь в коляску, он поднял к небу глаза, наполненные слез, и, обратясь еще раз к Митрополиту и братии, сказал: «Помолитесь обо мне и о жене моей». Лаврою до самых ворот он ехал с открытою головою, часто оборачивался, кланялся и крестился, смотря на собор…»



В книге И.А. Галактионова «Император Александр Первый и его царствование» (СПб. 1877) – находим еще следующий рассказ о последних днях пребывания Александра Павловича в столице:

«…За два дня до отъезда, Государь отправился на молебствие в Александро-Невскую Лавру, в сопровождении Великих Князей Николая и Михаила Павловичей и высших государственных сановников. В Лавре его ожидало все высшее столичное духовенство. После Литургии Государь пошел завтракать к митрополиту Серафиму и здесь, отозвав его в сторону, сказал шепотом:

– Прошу вас отслужить для меня панихиду, которую желаю отслушать перед отъездом в южные губернии.

– Панихиду? – спросил удивленный Митрополит.

– Да, – ответил Государь и тяжело вздохнул. – Отправляясь куда-либо, я обыкновенно приношу молитву в Казанском соборе, но настоящее мое путешествие не похоже на прежние… И к тому же здесь почивают мои малолетние дочери… Да будет мой путь под кровом этих ангелов…

Перед выездом из Петербурга, Государь остановился у заставы, привстал с коляски и, обратившись назад, в задумчивости несколько минут глядел на город, как бы прощаясь с ним…».

«Было ли то грустное предчувствие, навеянное встречею со схимником, была ли то твердая решимость не возвращаться Императором, кто может решить этот загадочный вопрос», так заканчивает сцену последнего расставания Императора Александра Павловича с его столицею Н.К. Шильдер.

Если можно объяснить предчувствием горячую молитву Императора перед отъездом, если тем же объясняется его трогательное расставание с Петербургом, когда он «привстал на коляске и несколько минут глядел на город, как бы прощаясь с ним», то таинственная ночная панихида, ночное же молебствие в Александро-Невской Лавре, произнесенные Государем слова, что «настоящее мое путешествие не похоже на прежние» – указывают на преднамеренность, наводят на мысль, что Император замыслил что-то важное, о чем не хотел, чтобы не только знали, но и подозревали другие, что должно было сохраняться в строжайшей тайне.

Любопытно и следующее обстоятельство: для какой цели Император Александр взял с собой при отъезде в Таганрог церемониал погребения Императрицы Екатерины.

Н.К. Шильдер говорит, что Александр Первый, предвидя близкую кончину Елизаветы Алексеевны, взял этот церемониал, вероятно, для того, чтобы в случае надобности, соображаясь с ним, начертать самому весь порядок похорон.

Но это лишь одно предположение. На самом же деле назначение церемониала могло быть совершенно иное. 1 сентября 1825 года Александр Павлович расстался навсегда со своей столицей, а 19-го ноября, после весьма короткой болезни, совершенно неожиданно скончался в Таганроге.

Перед смертью Императора внимание населения Таганрога обратило на себя небесное явление, о котором в книге Великого Князя Николая Михайловича находим такой рассказ:

«…В одну ночь, в октябре, многие жители Таганрога видели над дворцом две звезды следующим порядком: сначала они были одна от другой на дальнем расстоянии, потом соединились и опять до трех раз расходились, после чего из одной звезды сделался голубь, сел на вторую звезду, но через короткое время упал и его не стало видно. Затем и вторая звезда постепенно исчезла…»

Кроме того, в Петербурге с 1 сентября по 1 ноября была видна темная комета, лучи которой простирались вверх на большое пространство к западу. О комете Государь спросил кучера своего Илью:

– Видел ли ты комету?

– Видел, Государь, – отвечал он.

– Знаешь, что она предвещает?

– Бедствие и горесть.

Потом, помолчав, Государь изволил заключить:

– Так Богу угодно…

Нужно заметить, что последние слова часто повторял старец Феодор Козьмич. Вскоре же после кончины Императора Александра Благословенного начали ходить всевозможные толки и слухи, сущность большинства которых сводилась к тому, что Император Александр Первый не умер и что вместо него похоронен кто-то другой.

В архивах канцелярии Военного министерства хранится сборник таких слухов, записанных неким дворовым человеком Федором Федоровичем, под заглавием: «Московские новости или новые правдивые и лживые слухи, которые правдивые, а которые лживые, а теперь утверждать ни одних не могу, но решил на досуге описывать, для дальнего времени незабвенного, именно 1825 г. с декабря 25 дня».

Эти слухи изложены в уже цитированном труде Н.К. Шильдера. Привожу наиболее характерные из них.

«Государь жив, его продали в иностранную неволю».

«Государь жив, уехал на легкой шлюпке в море».

«Гроб Государев везут ямщики, которым дано за провоз 12 тысяч рублей, что находят весьма подозрительным. Шульгин, московский полицмейстер, о сем разговаривал, да и князь Голицын, московский генерал-губернатор, находится в немалом сомнении о сем».

«Князь Долгоруков Юрий Владимирович, престарелый князь, после блаженныя кончины Александра Первого не присягал еще ни одному из новых государей, а желает прежде видеть тело покойного Государя своими глазами в лицо, тогда и присягнет, кому должно, – то народ из онаго ожидает чего-нибудь невеселого».

«Во время проезда через Москву Государева тела, был в Москве из некоторого села дьячок, смотрел и он, и при приезде его в село стали его спрашивать мужики, что видел ли Государя, а он ответил: «Какова Государя, это черта везли, а не Государя». Тогда один мужик ударил его в ухо и потом объявил управителю и попу, тогда онаго дьячка взяли в Москву и попа и дьякона тоже. Попа-то отпустили из Москвы и от службы отрешили, а дьячка и дьякона и теперь держат и неизвестно, что будет с ними».

«Государево тело сам Государь станет встречать и на 30-й версте будет церемония им самим устроенная, а везут его адъютанта, изрубленного вместо него, который ему сказал, а он бежал тогда и скрылся до Петербурга».

«Когда Александр Павлович был в Таганроге и там строился дворец для Елизаветы Алексеевны, то Государь приехал в оный из заднего крыльца. Стоявший там часовой остановил его и сказал: не изволите выходить в оное крыльцо, вас там убьют из пистолета. Государь на это сказал: хочешь ли ты, солдат, за меня умереть, ты будешь похоронен, как меня должно, и род твой будет весь награжден; то солдат на оное согласился, а Государь надел солдатский мундир и встал на часы, а солдат надел царский, Государя шинель и шляпу и пошел в отделываемый дворец, прикрыв лицо шинелью. Как зашел в первые комнаты, то вдруг из пистолета по нем выстрелили, но не попали, солдат повернулся, чтобы назад идти, то другой выстрелил по нем, прострелил его, солдата подхватили и потащили в те палаты, где жила супруга Государева и доложили ей, что Государь весьма не здоров и потом после помер, яко Государь. А настоящий Государь, бросив ружье, бежал с часов, но неизвестно куда, и писал Елизавете Алексеевне письмо, чтобы оного солдата хоронили как меня».



Кроме народных слухов и толков, приведенных в труде Н.К. Шильдера, впоследствии возник еще целый ряд подобных слухов, представляющих вариации легенды о том, что Александр Павлович не умер в 1825 году и что вместо него похоронено какое-то другое лицо.

Весной 1826 года готовилась коронация Николая Первого. Графиня П.П. Каменская спрашивала отца Авеля, бывшего в то время в Москве: «Будет ли коронация и скоро ли?» Как одна из старших статс-дам и вдова фельдмаршала, она, вероятно, надеялась получить орден Святой Екатерины первого класса. Авель отвечал ей: «Не придется вам радоваться коронации». Эти слова разнеслись по Москве, многие объяснили их в том смысле, что коронации вовсе не будет.

Но значение их было совсем иное: графиня Каменская подверглась гневу Государя за то, что в одном ее имении крестьяне вышли из повиновения, возмущенные жестокостью управителя, и графине воспрещен был приезд на коронацию.

А между тем, прорицатель, вероятно, предчувствуя, что толки о коронации будут иметь вредные для него последствия, в июне 1826 года скрылся из Высоцкого монастыря. По оставленным двум письмам его оказалось, что Авель находится в Тульской губернии, в деревне Акуловой. По повелению Императора Николая, указом Священного Синода от 27 августа 1826 года, Авель был взят оттуда и отправлен под присмотром в арестантское отделение Суздальского Спасо-Евфимиего монастыря.



Слух о предсказателе в Серпуховском монастыре, без сомнения, относится к известному Авелю, который там был, но который в 1826 году за то, что, как говорили, «предсказывал, что не быть коронации», заключен в Спасо-Евфимиев монастырь. «Жаль, что вы сего не знали, и не сказали, кому следовало», – пишет митрополит Московский Филарет к викарию Московской епархии, епископу Дмитровскому, Иннокентию. Затем ему же от 2 мая 1829 года Филарет пишет: «Возвращаю Вашему Преосвященству переписку о предсказанной молве. Благодарю, что вы хорошо развязали сей узел. Одно не худо бы прибавить, что Авель уже сидит под надзором».

Тем и закончились скитания и прорицания Авеля. В тесной арестантской камере он окончил жизнь свою 29 ноября 1841 года, после продолжительной тяжкой болезни, напутствованный Святыми Таинствами, и погребен за алтарем арестантской церкви Святого Николая. Память его 29 ноября.



В статье «Таинственное в жизни Государя Императора Николая Второго» ее автор А. Д. Хмелевский писал: «Императору Павлу Первому Петровичу монах-прозорливец Авель сделал предсказание «о судьбах Державы Российской», включительно до правнука его, каковым и являлся Император Николай Второй. Это пророческое предсказание было вложено в конверт с наложением личной печати Императора Павла Первого и с его собственноручной надписью: «Вскрыть потомку нашему в столетний день моей кончины».

Документ хранился в особом зале Гатчинского дворца, где посредине на пьедестале стоял довольно большой узорчатый ларец с затейливыми украшениями.

Ларец был заперт на ключ и опечатан. Вокруг ларца на четырех столбиках, на кольцах, был натянут толстый красный шелковый шнур, преграждавший к нему доступ посетителям. Было известно, что в этом ларце хранится нечто, что было положено вдовой Павла Первого, Императрицей Марией Феодоровной, и что ею было завещано открыть ларец и вынуть в нем хранящееся в столетнюю годовщину со дня кончины Императора Павла Первого, и притом только тому, кто в тот год будет занимать царский престол в России. Павел Петрович скончался в ночь с 11 на 12 марта 1801 года. Государю Николаю Александровичу и выпал, таким образом, жребий вскрыть таинственный ларец и узнать, что в нем столь тщательно охранялось от всяких, не исключая и царственных, взоров.

«Когда Император Николай Второй был еще Наследником Престола, он по воле своего отца совершил путешествие по странам Дальнего Востока. В Японии Наследник посетил кладбище наших моряков, и один старый японец, долголетний хранитель Русских могил, сказал ему следующее:

– Высокий гость собирается посетить нашу древнюю столицу Киото, а возле Киото подвизается известный отшельник – монах Теракуто. Это подвижник, взору которого открыты судьбы людей. Для него нет времени, и он дает только признаки сроков.

По прибытии в Киото Наследник в штатском платье, сопровождаемый греческим принцем Георгом и переводчиком маркизом Ито, пешком отправился к Теракуто, жившему в роще. И вот что сказал Теракуто (выдержки из воспоминаний маркиза Ито, вышедших на английском языке):

«Так суждено свыше! Благословенна милость Неба за счастье, о котором не мог помыслить старый Теракуто. Опасность витает над твоей главой, но смерть отступит, и трость будет сильнее меча, и трость засияет блеском. Два венца суждены тебе – земной и небесный. Играют самоцветные камни на короне твоей, владыка могущественной державы. Но слава мира проходит, и померкнут камни на земном венце, сияние венца небесного пребудет вовеки. Великие скорби и потрясения ждут тебя и страну твою. Ты будешь бороться за всех, и все будут против тебя. На краю бездны растут красивые цветы, дети рвутся к цветам и падают в бездну, если не слушают предупреждений отца. Ты принесешь жертву за весь свой народ, как искупитель за его безрассудства».

Через несколько дней после этого состоялось покушение на жизнь Наследника. Фанатик-японец ударил его саблей (самурайским мечом) по голове, причинив неопасное ранение, так как принц Георг, находившийся все время при Наследнике, отбил удар бамбуковой тростью. По повелению Александра Третьего трость, сыгравшая такую роль, была осыпана алмазами и возвращена принцу Георгу. Таким образом, трость оказалась сильнее меча, и трость засияла. Записи современников говорят, что после посещения отшельника Теракуто Наследник долгий срок был задумчив и грустен».



… Итак, 11 марта 1901 года, в столетнюю годовщину мученической кончины державного прапрадеда своего, блаженной памяти Императора Павла Петровича, после заупокойной Литургии в Петропавловском соборе у его гробницы, Государь Император Николай Александрович изволил прибыть в Гатчинский дворец для исполнения воли своего предка.

Государь Император вскрыл ларец и несколько раз прочитал сказание Авеля о судьбе своей и России.

Но вставала в державной памяти его и другая отрадная картина. В убогой монашеской келии пред Богосветлым старцем Саровским сидит державный прадед его, Александр Благословенный. Перед образами ярко горят лампады и бесчисленные свечи. Среди образов выделяется икона Божией Матери Умиления. Благодать Божия почивает в келии. Тихо, как лесной ручеек, льется пророческая речь святого старца о грядущих судьбах Российских:

«Будет Царь, который меня прославит, после чего будет великая смута на Руси, много крови потечет за то, что восстанут против этого Царя и его Самодержавия, все восставшие погибнут, а Бог Царя возвеличит…»

Еще не был прославлен Преподобный Серафим Саровский, но Синодом уже велись подготовительные к тому работы, и горячее желание Благочестивейшего Государя было близко к осуществлению.

В торжествах открытия мощей Преподобного Серафима, состоявшихся в Сарове 17–19 июля 1903 г., участвовала почти вся Царская Фамилия. Одна из монахинь Дивеевской пустыни матушка Серафима так описывает прибытие Государя и Семьи в Дивеево: «…Поехали к Елене Ивановне Мотовиловой. Государю было известно, что она хранила переданное ей Н. А. Мотовиловым, «служкой» прославляемого Святого, письмо, написанное самим Преподобным Серафимом и адресованное Государю Императору Николаю Второму. Это письмо Преподобный Серафим написал, запечатал мягким хлебом, передал Николаю Александровичу Мотовилову со словами: «Ты не доживешь, а жена твоя доживет, когда в Дивеево приедет вся Царская Фамилия, и Царь придет к ней. Пусть она ему передаст».

Наталья Леонидовна Чичагова (дочь владыки Серафима (Чичагова), написавшего «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря») вспоминала: «…Государь принял письмо с благоговением, положил его в грудной карман и сказал, что будет читать письмо после. Когда Государь прочитал письмо, уже вернувшись в игуменский корпус, он горько заплакал. Придворные утешали его, говоря, что хотя батюшка Серафим тоже может ошибаться, однако Государь плакал безутешно. Содержание письма осталось никому не известно».

По поводу этого письма участник Саровских торжеств 1903 года игумен Серафим пишет: «Преподобным Серафимом, еще при жизни, было написано по откровению Божию собственноручно письмо к тому Царю, которому будет суждено приехать в Саров и Дивеево, и передал его другу Мотовилову. Это письмо было вручено лично Государю Николаю Второму в Дивеево 20 июля 1903 года. Что было написано в письме, осталось тайной. Только можно предполагать, что святой прозорливец ясно видел все грядущее, а потому предохранял от какой-либо ошибки и предупреждал о грядущих грозных событиях, укрепляя в Вере, что все что свершится, свершится не случайно, а по предопределению Предвечного, дабы в трудные минуты тяжких испытаний Государь не пал духом и донес свой тяжелый мученический крест до конца.»



Д. Ходнев свидетельствует (1967): «Незадолго до своей праведной кончины Преподобный Серафим Саровский вручил запечатанный пакет верующей и богобоязненной женщине, Е.И. Мотовиловой, наказав хранить его и передать тому Царю, который приедет в Саров «особо обо мне молиться».

Через семьдесят лет, в 1903 году, этот пакет был вручен Государю во время прославления Преподобного Серафима Саровского, – открытия его святых мощей. Это была рукопись Святого, в которой он подготовлял Государя к тяжким испытаниям. Тогда же и там же об этом устно поведала ему и блаженная Паша Саровская. Об этом рассказал мне мой отец, который тогда, в 1903 году, командуя Фанагорийским гренадерским Генералиссимуса Суворова полком, был в охране Царя в Сарове при открытии мощей Святого».



«Во время прославления в Дивееве жила знаменитая на всю Россию Христа ради блаженная Паша Саровская. Государь был осведомлен не только о Дивееве, но и о Паше Саровской. Император со всеми Великими Князьями и тремя митрополитами проследовали из Сарова в Дивеево, куда на торжество собралось около 200 тысяч человек.

Блаженная Паша, ожидая Государя, не велела готовиться особо, но попросила сделать из глины 9 солдатиков и сварить чугунок картошки в мундирах. Матушка игумения приказала вынести из келии блаженной все стулья и постелить большой ковер. Их Величества, Великие Князья и митрополиты едва смогли войти все вместе в эту маленькую келию. Паша, когда Государь вошел, взяла палочку и посшибала головки у всех солдатиков, предсказывая их мученическую кончину (на самом деле погибло 11 человек, ибо еще двое из приближенных к царской семье пожелали с ней остаться и стать соучастниками страданий царственных мучеников), а к трапезе предложила картошку в мундирах, что значило суровость их последних дней. Потом блаженная сказала: «Пусть только Царь с Царицей останутся». Государь извиняюще посмотрел на всех и попросил оставить его и Государыню одних, – видимо, предстоял какой-то очень серьезный разговор.

Все вышли и сели в свои экипажи, ожидая выхода Их Величеств. Матушка игумения выходила из келии последняя и слышит, как блаженная Паша, обращаясь к Царствующим Особам, сказала: «Садитесь». Государь оглянулся и, увидев, что негде сесть, смутился, а блаженная говорит им: «Садитесь на пол». Великое смирение – Государь и Государыня опустились на ковер, иначе бы они не устояли от ужаса, который внушало то, о чем им говорила Паша Саровская.

Все, что она им сказала, потом исполнилось, т. е. гибель России, Династии, разгром Церкви и море крови. Беседа продолжалась очень долго. Их Величества ужасались, Государыня была близка к обмороку, наконец, она сказала: «Я вам не верю, этого не может быть!» Надо понять состояние Императрицы! Ведь это было за год до рождения Цесаревича Алексея, а они очень хотели иметь Наследника, и Параскева Ивановна (Паша) достала с кровати кусочек красной материи и протянула Императрице: «Это твоему сынишке на штанишки, и когда он родится, то поверишь тому, о чем я говорила Вам», – так описывает этот эпизод упомянутая нами выше «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря» часть 2, составленная по благословлению и при участии митрополита Серафима (Чичагова) (1856–1937).

С этого момента Государь начал считать себя обреченным на эти крестные муки, позже говорил не раз: «Нет такой жертвы, которую я бы не принес, чтобы спасти Россию».

Александр Петрович Извольский (1856–1919), министр иностранных дел Российской Империи в 1906-1910-х годах писал в своих воспоминаниях о вспыхнувшем в ночь с 19 на 20 июля 1906 года вооруженном бунте в Кронштадте: «…в тот день, 20 июля, когда мятеж достигал своего кульминационного пункта, я находился близ Императора в Петергофе… В окно виднелись линии укреплений… Мы явственно слышали звуки канонады… Я не мог подметить в его чертах ни малейшего признака волнения… После доклада Государь сказал: «Если вы и видите меня столь спокойным, то это потому, что я имею непоколебимую веру в то, что судьба России, моя собственная судьба и судьба моей семьи – в руках Господа. Что бы ни случилось, я склоняюсь перед Его волей».



Многие и другие предсказания, несомненно, предопределяли поведение Николая Второго вплоть до мученического конца, который он предвидел. Французский посол при Русском Дворе Морис Палеолог писал: «Это было в 1909 году. Однажды Столыпин предлагает Государю важную меру внутренней политики. Задумчиво выслушав его, Николай Второй делает движение скептическое, беззаботное, – движение, которое как бы говорит: «Это ли, или что другое, не все ли равно?!» Наконец, он говорит тоном глубокой грусти:

– Мне, Петр Аркадьевич, не удается ничего из того, что я предпринимаю.

Столыпин протестует. Тогда Государь у него спрашивает:

– Читали ли Вы Жития Святых?

– Да, по крайней мере, частью, так как, если не ошибаюсь, этот труд содержит около двадцати томов.

– Знаете ли Вы также, когда день моего рождения?

– Разве я мог бы его не знать? 6-го мая.

– А какого Святого праздник в этот день?

– Простите, Государь, не помню!

– Иова Многострадального.

– Слава Богу! Царствование Вашего Величества завершается со славой, так как Иов, смиренно претерпев самые ужасные испытания, был вознагражден благословением Божиим и благополучием.

– Нет, поверьте мне, Петр Аркадьевич, у меня более, чем предчувствие, у меня в этом глубокая уверенность: я обречен на страшные испытания, но я не получу моей награды здесь, на земле. Сколько раз применял я к себе слова Иова Многострадального: «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне» (Иов. 3,25).



…ДОХОДИЛИ вести из Оптиной Пустыни. Важное пророчество было связано с именем иеромонаха Даниила (1837–1907), в миру Дмитрия Михайловича Болтова, автора пророческого полотна, написанного им незадолго до своей смерти. Сюжет картины взят из грядущих времен: на огромном холсте изображены Император, Императрица и Наследник, восхищенные на небеса. Сквозь облака, по которым они ступают, мчатся рои бесов, рвущиеся в ярости к Цесаревичу…



Монахиня Серафима (Булгакова):

«Дивеевские предания»



…Открытие мощей Преподобного Батюшки Серафима состоялось 19 июля 1903 года. Тогда Казанской железной дороги еще не было, ездили через Нижний Новгород. Царский поезд вел начальник дистанции Борис Николаевич Веденисов. Была устроена временная станция против села Выездного в лугах, на переезде возле мельницы. Надо было срочно устроить грунтовую дорогу до Сарова. Никто в такое короткое время не брался этого сделать. Вызвался Б. Н. Веденисов, и Преподобный, со слов Бориса Николаевича, сам ему помог.

Сделали все очень просто. Время стояло жаркое. Дорогу вспахивали плугами, затем поливали водой из бочек и укатывали катками, которыми укатывают поле. Дорога получилась гладкая и твердая как асфальт. Замечу, кстати, что перед смертью в 1950 году Б. Н. Веденисов на моих глазах получил исцеление от кусочка мантии Преподобного Серафима.

Когда Государь входил в Саровский собор, народ стоял по сторонам стеной и одну беременную женщину так сдавили, что она тут же родила мальчика прямо на ковер, почти под ноги Государя. Едва успели убрать. Государь узнал об этом случае и велел записать Себя крестным новорожденному.

На открытие мощей в Саров поехала почти вся Царская Фамилия. Крестьяне празднично разодетые встречали их по селам и по дорогам, стоя плотными рядами.

В селе Пузе Государь велел остановиться и подозвал к Себе празднично разодетых маленьких девочек. Все они были одеты в красные сарафаны (кумачники), разноцветные фартуки и шелковые, «разливные» платки. Одна из них, Дуня, до сих пор жива. Ей тогда было 6 лет.

Приехали в Саров 17 или 18 июля (не знаю точно). Великие Князья тут же поехали в Дивеево к блаженной Прасковье Ивановне. Они ей привезли шелковое платье и капор, в которые тут же и нарядили.

В то время в Царской Семье было уже 4 дочери, но Мальчика-Наследника не было. Ехали к Преподобному молиться о даровании Наследника. Прасковья Ивановна имела обычай все показывать на куклах, и тут она заранее приготовила куклу-мальчика, настелила ему мягко и высоко платками и уложила: «Тише, тише, Он спит…» Повела им показывать: «Это Ваш». Великие князья в восторге подняли блаженную на руки и начали качать, а она только смеялась.

Все, что она говорила, передали по телефону Государю, но Сам Государь приехал из Сарова только 20 июля. Евдокия Ивановна рассказывала, что келейница Прасковьи Ивановны матушка Серафима собралась в Саров на открытие, но вдруг сломала ногу. Прасковья Ивановна ее исцелила. Им было объявлено, что как встретят Государя в игуменском корпусе, пропоют духовный концерт. Он усадит свиту завтракать, а Сам приедет к ним.

Вернулись Матушка Серафима с Дуней со встречи, а Прасковья Ивановна ничего не дает убрать. На столе сковорода картошки и холодный самовар. Пока с ней воевали, слышат в дверях:

– Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Здесь Государь, а с ним Государыня.

Уже при Них стелили ковер, убирали стол, сразу принесли горячий самовар. Все вышли, оставили одних, но Они не могли понять, что говорит блаженная, и вскоре Государь вышел и сказал:

– Старшая при ней, войдите.

Когда стали прощаться, вошли архимандрит Серафим Чичагов и келейные сестры.

Прасковья Ивановна открыла комод. Вынула новую скатерть, расстелила на столе, стала класть гостинцы: холст льняной своей работы (она сама пряла нитки), нецелую голову сахара, крашеных яиц, еще сахара кусками. Все это она завязала в узел очень крепко, несколькими узлами, и когда завязывала, от усилия даже приседала и дала Государю в руки:

– Государь, неси Сам, – и протянула руку, – а нам дай денежку, нам надо избушку строить (новый собор).

У Государя денег с собой не было, тут же послали. Принесли, и Государь дал ей кошелек золота. Этот кошелек сразу же передали матери игумении.

Прощались, целовались рука в руку. Государь и Государыня обещались опять скоро приехать открывать мощи Матушки Александры, потому что она являлась во Дворце и творила там чудеса.

Когда Государь уходил, то сказал, что Прасковья Ивановна единственная истинная раба Божия. Все и везде принимали Его как Царя, а она одна приняла Его как простого человека.

От Прасковьи Ивановны поехали к Елене Ивановне Мотовиловой. Государю было известно, что она хранила переданное ей Н. А. Мотовиловым письмо, написанное Преподобным Серафимом и адресованное Государю Императору Николаю II. Это письмо Преподобный Серафим написал, запечатал мягким хлебом, передал Николаю Александровичу Мотовилову со словами:

– Ты не доживешь, а жена твоя доживет, когда в Дивеево приедет вся Царская Фамилия, и Царь придет к ней. Пусть она Ему передаст.

Мне рассказывала Наталия Леонидовна Чичагова (дочь владыки), что когда Государь принял письмо, с благоговением положил его в грудной карман, сказав, что будет читать письмо после.

А Елена Ивановна сделалась в духе и долго, 1,5 или 2 часа Им говорила, а что сама после не помнила. Елена Ивановна скончалась 27 декабря 1910 года. Она была тайно пострижена.

Когда Государь прочитал письмо, уже вернувшись в игуменский корпус, Он горько заплакал. Придворные утешали Его, говоря, что хотя Батюшка Серафим и святой, но может ошибаться, но Государь плакал безутешно. Содержание письма осталось никому неизвестно.

В тот же день, 20 июля, к вечеру все уехали из Дивеева. После этого со всеми серьезными вопросами Государь обращался к Прасковье Ивановне, посылал к ней Великих князей. Евдокия Ивановна говорила, что не успевал один уехать, другой приезжал. После смерти келейницы Прасковьи Ивановны Матушки Серафимы спрашивали все через Евдокию Ивановну. Она передавала, что Прасковья Ивановна сказала:

– Государь, сойди с престола Сам!

Блаженная умерла в августе 1915 года. Перед смертью она все клала земные поклоны перед портретом Государя. Когда она уже была не в силах, то ее опускали и поднимали келейницы.

– Что ты, Мамашенька, так на Государя-то молишься?

– Глупые, Он выше всех царей будет.

Было два портрета царских: вдвоем с Государыней и Он один. Но она кланялась тому портрету, где Он был один. Еще она говорила про Государя:

– Не знай Преподобный, не знай Мученик!

…Незадолго до смерти Государя Прасковья Ивановна сняла Его портрет и поцеловала в ножки со словами:

– Миленький уже при конце.



Преподобный Серафим Саровский:



«Произойдет великая продолжительная война и страшная революция в России, превышающая всякое воображение человеческое, ибо кровопролитие будет ужаснейшее. Бунты – Разинский, Пугачевский, Французская революция – ничто в сравнении с тем, что будет с Россией. Произойдет гибель множества верных Отечеству людей, разграбление церковного имущества и монастырей, осквернение церквей, уничтожение и разграбление богатства добрых людей, реки крови прольются. Но Господь помилует Россию и приведет ее путем страданий к Великой Славе. Освобождение Святой Руси начнется через сто лет после моей смерти».



Умер Серафим Саровский в 1834 году.



Иван Иванович дочитал последние строки, погасил свет и, неожиданно для самого себя, сразу уснул. Утром с удивлением вспоминал не только то, что он прочел в досье Новосильцевой, но и ее обещание, что чтение окажется хорошим снотворным.



28. ВЕРСИИ СУДНОГО ДНЯ. ОКОНЧАНИЕ



САМОЛЕТ прибывал в аэропорт Пулково точно по расписанию, хотя на подлете попал в грозовой фронт. Молнии сверкали так близко от самолета, что, казалось, вот-вот ударят в иллюминатор. Графинька Новосильцева даже немного затуманилась душой, когда по краям самолетных крыльев, которые, как известно, одновременно служат топливными баками, появились и замигали, словно гирлянда на елке, огни святого Эльма[180]. Хорошо, ненадолго. Фронт был благополучно пройден, и самолет подлетал к городу в чистом небе, и на душе Новосильцевой прояснилось.

– Удивительно, – заметила она. – Уже всё, кажется, в России развалено и уничтожено, а русские летчики не разучились летать в дождь и в грозу.

– Это не надолго, – мрачно успокоил ее Иван Иванович. – Старые кадры уйдут – и в России работать вообще будет некому. Выйдешь на улицу, швырнешь камень в собаку и обязательно попадешь в менеджера, юриста, брокера, банкира, бандита, чиновника администрации президента… Но никак не попадешь в слесаря, плотника, учителя, медсестру, токаря, сварщика, шофера… и так далее. Кто будет для менеджеров, брокеров и олигархов хлеб сеять и коров доить? Нефть ведь когда-нибудь кончится.

– Иван Иваныч, – жалобно попросила Новосильцева. – Я перегружена вашей информацией. Еле перевариваю. Такое даже слушать тяжело, а жить в таких условиях нормальному человеку вообще невозможно. Я вас просила вчера: хватит о сеялках. Лучше о женщинах и картах, лошадях и собаках. Это неисчерпаемые темы.

– Хорошо, – пообещал Иван Иванович. – Со следующего раза.

– Не надо сердиться на меня. Я всего лишь слабая женщина, которая совершенно не разбирается в политике и не хочет ничего о ней слышать. Кстати, посмотрели мои бумаги?

– Да, прочел. Они не имеют никакого отношения к политике, – проворчал Иван Иванович.

– Что-нибудь скажете?

– Нет, Лариса Васильевна, ничего. Пока. Хотелось бы еще подумать и обдумать. Я, вообще говоря, не очень увлекаюсь подобного рода литературой. Хотя… некоторые моменты, честно скажу, произвели сильное впечатление. Еще точнее – иногда потрясают.

– Не будете же вы отрицать, что на свете существуют люди, которым дано видеть прошлое и будущее? Не считая, конечно, Ельцина, Собчака и метрдотеля из ресторана «Столица»?

– Как вам сказать… Даже наша фирма иногда с ними работала. Это известно. Вот, Джуна, например, Давиташвили. Хотя я лично с некоторым сомнением воспринимал…

– Ах, вот как! Исторический материализм не позволяет признавать существование пророков? Кроме Маркса, разумеется, Никиты Сергеевича и Кашпировского…

Он засмеялся:

– Наверное! Крепко он сидит в мозгах советского человека…

– Тогда я вам, по доброте своей душевной, дам совет: избавляйтесь от него – от истмата – от этого. Ваши фарисеи и начетчики типа Мишеля Суслова и Александра Яковлева, который, действительно, не только друг Горбачева, но и один из самых ценных кадров ЦРУ, нескольким поколениям советских людей вдалбливали самую идиотскую в мире теорию, которую они же, Суслов и Яковлев, и выдумали. А в итоге? Все получилось, как завещал дедушка Маркс: «Практика – критерий истины». На практике мы и увидели истинную цену этому истмату и этому научному коммунизму! Не истмат надо зубрить. Родину любить надо, прежде всего. А уже потом – устав КПСС, истмат и научный коммунизм.

– Все выпускники вузов сдавали государственный экзамен по научному коммунизму, – заметил Иван Иванович. – Иначе считалось, что ты не специалист.

– Я глубоко убеждена, – заявила графинька, – что вполне достойна еще одного ордена Почетного Легиона только за то, что я прочла весь этот бред – все эти курсы истмата и научного коммунизма, которые преподавались в советских вузах. Ни науки, ни коммунизма я там не нашла. Ни Маркса, ни Энгельса, ни Ленина. И вот эти гангстеры – я имею в виду всю эту компашку: Яковлевых обоих, Александра и Егора, Коротича, Бурбулиса, Юрия Афанасьева, Егора Гайдара и прочих мерзавцев от идеологии – сначала дурили мозги своими выдумками о коммунизме, а теперь совсем задурили еще более гнусными выдумками о капитализме… Одни и те же люди! У советских что – чувства юмора совсем нет, раз они восприняли выдумки этой банды всерьез?

Она рассердилась по-настоящему. Народ в салоне стал к ней прислушиваться: голос графиньки ясно звучал в гуле реактивных двигателей.

– Может, немножко тише? – смущенно предложил Иван Иванович.

– Что тише? Что еще тише?! – вскричала Новосильцева. – И без того в России ничего разумного не слышно! А чего мне, скажите на милость, стыдиться? Я же не хвалю ваших демократов! Я только совершенно справедливо считаю, что они преступно задурили мозги даже таким, как вы, – не самым худшим гражданам России. Что уж говорить о безграмотных, невежественных и злобных представителях вашей творческой интеллигенции – вроде Марка Захарова, Юрия Черниченко, Виктора Астафьева, Даниила Гранина и других инвалидах умственного труда! Тем не менее, все эти яковлевы и марки захаровы могут, наверное, надеяться на снисхождение на будущем Страшном суде – если покаются, конечно! Но я бы лично проявила бы к ним снисхождение еще при их жизни. Учла бы как смягчающее обстоятельство их умственную неполноценность и предоставила бы им право первыми отправиться в столыпинских вагонах за Полярный круг. И лопатой, киркой, и пилой восстановить тот самый ГУЛАГ, который не дает им покоя до сих пор. Вот пусть там, среди своих, и поработают на благо страны. А остальных мерзавцев из демократической шайки – повесить на Старой площади в Москве, напротив здания КГБ!

В салоне раздались аплодисменты. Сидевшая неподалеку группа молодых людей, по виду студенты, с интересом ловила каждое слово Новосильцевой.

– Вот! – торжествующе воскликнула она, указывая на них. – Вот голос молодого, не до конца запачканного российским телевидением разума! Вот они меня понимают! Понимаете меня, коллеги? – спросила она.

– Очень понимаем! Дальше некуда! – ответили коллеги.

– Вот они и восстановят Россию, – заявила она уже совершенно серьезным тоном. – А от таких старых вешалок, как мы с вами (тут Иван Иванович крякнул), ждать уже нечего. Вот вы, друг мой, – снова вцепилась она в горло Ивану Ивановичу, – вы старый член партии. Да?

Он чуть смущенно кивнул.

– Вслух! Громче, громче! – потребовала она. – Я же не требую от вас признания в том, что вы ветеран национал-социалистической рабочей партии Германии!

– Да, – громче сказал он. – Не требуете.

– Хорошо, – удовлетворенно заметила графинька. – И Маркса, небось, читали?

– Безусловно. Все читали.

– Отлично, – она подбиралась к нему, как кошка к мышонку. – Есть у Карлы такая небольшая статья – нечто вроде катехизиса. Называется «Принципы коммунизма». Читали, конечно?

– Да… – нерешительно ответил он. – Но… давненько уж.

– Как? – изумилась графинька. – Что значит – «давненько»? Вечные коммунистические истины – «давненько»? И не помните наизусть?

– Да, признаться, не очень…

– И не помните, что Карла говорит о частной собственности? Как он отвечает на вопрос: «Можно ли при коммунизме отменить частную собственность?»

– Знаете ли, – осторожно сказал Иван Иванович, – я давно сдавал экзамен по научному коммунизму…

– Вот! – торжествующе возмутилась графинька. – Вот, они, коммунисты! Я, беспартейная буржуазная мещанка, происхождением из ваших идеологических врагов, знаю важнейшую работу Карла Маркса «Принципы коммунизма» почти наизусть, а член КПСС – только экзамен сдавал! И, как и полагается настоящему студенту, ничего теперь не помнит. Сдал экзамен – и забыл. Нет – мое терпение на исходе: я не могу ехать с такими «коммунистами» в одном самолете… Эй! Кучер! Пилот! Водитель! Остановите! Я выхожу!..

В салоне управления ее, очевидно, услышали. Из репродукторов раздался голос: «Уважаемые пассажиры! Наш самолет через несколько минут совершит посадку в аэропорту Пулково. Просим пристегнуть ремни».

– Ваше счастье, что уже приехали, – проворчала графинька. – А то бы вы только меня и видели!

– Все-таки скажите, пожалуйста, что там у Маркса насчет частной собственности? – спросил ее один из группы молодых «коллег».

– Охотно! – согласилась Новосильцева. – На вопрос «Можно ли при коммунизме отменить частную собственность?» Маркс отвечает… знаете, что он отвечает?

– Наверное, надо отменить еще раньше – до коммунизма! – преположил «коллега».

– Ошибка! Маркс отвечает: «Нельзя ее отменять законом или желанием. Частная собственность сама себя отменит, когда в процессе саморазвития неизбежно станет экономически и социально менее эффективной, чем собственность государственная, общественная и кооперативная. Но в случае крайней необходимости для общества, оно может национализировать частную собственность, выкупив ее у владельцев…» Вот так! И когда вас чубайсы и кохи обвиняют, что коммунисты хотят снова «все отобрать и поделить», вам сначала надо напомнить, что это они, гады, простите, – гайдары все отобрали у народа и между собой поделили! И. разумеется, у них надо все отобрать, но не поделить, а вернуть народу то, что создавалось трудом нескольких поколений советских людей и то, что гады-гайдары у народа украли… Мне кажется, что принципиальное отношение ваше, коммунистическое, а не мое, должно, наверное, как-то совпадать со взглядами на проблему классиков марксизма-сталинизма. Или, в крайнем случае, надо хотя бы знать, что на самом деле говорили те, кому вы поклонялись так долго и упорно, но совершенно их не знали и не понимали…

Самолет аккуратно прикоснулся колесами к посадочной полосе, торможение было коротким, но мягким, полет закончился благополучно.



В «Астории» графиньке был заказан сьют, правда, без балкона. Зато из окна прекрасно был виден ансамбль Исаакиевской площади: собор, а по разным сторонам его Петр Первый – всемирно знаменитый Медный всадник – и бронзовый Николай Первый – его конь застыл на задних копытах: всего на двух точках, вопреки законам физики. Вид тот же, какой предстал ее матери в апреле 1917 года.

– А что, Иван Иванович, – спросила Новосильцева. – Действительно есть у вас поговорка: «Дурак умного догоняет, а Исаакий не пускает?»

Иван Иванович рассмеялся:

– Совершенно верно, Лариса Васильевна, со школьных лет ее помню.

– Так-так… – задумчиво произнесла Новосильцева. – Ну, с Петром ясно, а вот Николай Палкин… Так и не смог Левша его предупредить, что у англичан ружья кирпичом давно не чистят. Сам император, из которого пассионарии типа Онтонова делают икону, отличался изрядной тупостью и невежеством, вот и получил разгром в Крымской войне.

Она немного помолчала, потом обернулась к Ивану Ивановичу.

– Вообще говоря, друг мой, если почитать ваши демократические газеты об истории русских войн, получается, что Россия в последние двести пятьдесят лет только и знала, что терпела сплошь военные неудачи – одну за другой почти без передышки. И даже восемьсот четырнадцатый год – не более чем череда счастливых обстоятельств. А уж про девятьсот сорок пятый и говорить нечего. Не победа над Гитлером, а сплошное преступление – и потери большие, и воевали плохо, и победили не так, и вообще побеждать не следовало! Особенно странно такое слышать от евреев – например, от тележурналиста Познера, сына писателя-коммуниста, бежавшего из США после войны. Сынок сам когда-то признался: много честных людей в Америке погибло или кончили самоубийством во время «охоты на ведьм»… Почему сплошные поражения?

– Позвольте с вами не согласиться, – возразил Иван Иванович. – Северную войну Петр выиграл. Армия дочки его Елизаветы взяла Берлин, и кайзер Фридрих, которого почему-то назвали Великим, такого деру дал, что только Петр Третий его спас, когда его тетка Елизавета умерла. Екатерина Вторая не проиграла ни одной войны, прирастила земель на западе и юге. Крым вернулся нам – целиком ее заслуга. После Крымского поражения Николая Первого пришел блестящий Балканский успех Александра Второго: разгромил турок и тем спас от полного истребления болгар, сербов, хорватов, македонцев… Правда, некоторые из этих спасенных народов, извините меня, оказались неблагодарными свиньями. Оставшиеся в живых болгары после этого воевали против своей спасительницы России на стороне своих же вечных собственных врагов – немцев, в первую мировую, и во вторую. Спасенные хорваты тоже бросились к немцам выносить после них ночные горшки. Тем не менее, возьмите войны ХХ века: плодами финской кампании 1939 года мы пользуемся до сих пор. Еще раньше японцев на Халхин-Голе отбросили от границ очень надолго. Адольфа – тоже успешно замочили… в бункере. Потом американцам крепко дали под зад в Корее. Кубу спасли и защитили от янкесов. Африка: половина континента – были наши друзья. Египет, Йемен, Судан тоже нас слушались – СССР подарил им настоящий, а не бумажный суверенитет. Не говорю уже о Вьетнаме – янки оттуда бежали с такой же скоростью, с какой потом по приказу Горбачева и Ельцина бежала из Европы домой наша Западная группа войск; из Афганистана мы тоже ушли непобежденными, тут – чистейшей воды предательство… Но я надеюсь все-таки дожить до того дня, когда на Спасских воротах Кремля будет повешена троица – Горбачев, Ельцин, Шеварднадзе, рядом с ними – Черномырдин, Гайдар, Чубайс и вся остальная воровская демо-шелупонь…

– Будем надеяться, – сказала Новосильцева. – А теперь скажите, во сколько мне обойдутся эти апартаменты?

– Не скажу, – усмехнулся Иван Иванович.

– Отчего же?

– Потому что нечего сказать. Платит фирма. Вы – наша гостья.

– О-ля-ля, Иоханаан Иоханаанович! – неодобрительно покачала она головой. – Вы хотите, чтобы меня потом называли платным агентом КГБ? Ни за что!

– Никто не будет называть, – заверил Иван Иванович. – По одной простой причине: КГБ почил в бозе. Сотрудники разбежались – кто к банкирам, кто к бандитам.

– …Кто к Ельцину и Абрамовичу.

– Это одно и то же, – согласился Иван Иванович.

– Вот что, дорогой мой, – сказала графинька. – Сейчас полдень. Когда сбор?

– В четырнадцать. Я вам больше не нужен?

– Вы мне нужны всегда! – заявила Новосльцева. – Но сейчас я вас отпускаю.



К четырнадцати часам все были в сборе. После короткой церемонии знакомства Новосильцева взяла дело в свои руки. Она села за стол, раскрыла свои бумаги и внимательно посмотрела на гостей – Куликовскую-Романову, ее спутника Онтонова и профессора Беляева, официального члена немцовской государственной комиссии по «царским костям».

– Прежде чем мы приступим к обмену информацией и, возможно, мнениями, может быть, кто-то имеет что-либо особенно интересное или важное, что следует выслушать в первую очередь? – спросила Новосильцева.

Профессор Беляев деликатно откашлялся.

– Прошу вас, дорогой профессор.

– У меня, – сказал он, – ничего сенсационного, кроме вчерашнего решения госкомиссии: считать человеческие останки, найденные Рябовым и Авдониным на 9-й версте от Екатеринбурга, в 200 метрах от будки железнодорожного переезда № 184 под мостиком из шпал, принадлежащими Николаю Второму, Александре Феодоровне, Ольге, Татьяне, Марии – некоторые утверждают, что Анастасии, а также Боткину, Харитонову, Труппу и Демидовой.

– Значит, все-таки решили! – хмыкнула Новосильцева. – Надо отдать должное их смелости и оптимизму. Судебный процесс?

– Никакого судебного процесса не будет, – глухо отозвался Онтонов.

– В самом деле? – искренне удивилась графинька. – Не понимаю… Просто не понимаю! Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту найденных останков лиц, погибших, очевидно, насильственной смертью. Довела дело, по их утверждению, до конца. Есть их выводы. Но ведь теперь должен быть суд! В данном случае только решение суда имеет силу закона. И как без такого решения охотникам за романовским наследством? Ни одно государство в мире, ни один банк не может признать юридически полноценным постановление следователя прокуратуры или решение какой-то там комиссии, даже если ее возглавлял Немцов! – ядовито добавила она. – Так? Или я ошибаюсь?

– Это так, – подала голос Куликовская-Романова. – Тем не менее, дело пошло дальше. Претенденты из романовской ветви Кирилловичей не спят. Самые последние интересные новости: буквально позавчера у меня состоялась встреча, конфиденциальная встреча, с одним молодым человеком, бывшим работником из аппарата мэра Собчака. И сообщил удивительную информацию. Абсолютно секретную. Оказывается, его бывший начальник в свое время дал приказ городскому отделу записи актов гражданского состояния – сокращенно это учреждение называется ЗАГС… Дал приказ выписать свидетельства о смерти следующим гражданам: Романову Николаю Александровичу, Романовой Александре Федоровне, их детям Ольге, Татьяне, Марии, Анастасии и Алексею.

– Это шутка? – изумленно воскликнула Новосильцева. – Такое беззаконие или наглость просто невозможны. Вы, конечно, шутите?

– Нисколько! – заявила Куликовская-Романова. – Копии свидетельств у меня уже имеются. Официально заверенные.

– Но основания?! Должны быть основания! – недоумевала Новосильцева. – На что они рассчитывают? Кто признает такие документы? Иван Иванович, что это?

– Для меня это действительно новость, – сказал Иван Иванович. – Мне ничего не было известно.

– Нашлись и основания для выписки свидетельств, – сообщила Куликовская-Романова, – если их можно таковыми назвать. Свидетельства выписаны на основании официального заключения судмедэксперта главного бюро судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения РФ некоего доктора Абрамова Сергея Сергеевича. Вот, можете взглянуть, – она предложила листок Новосильцевой, которая быстро пробежала глазами текст.

– Потрясающе! – с восхищением проговорила Новосильцева. – Я в восторге! Просто гениально. Нет, вы только послушайте, что пишет этот высокопоставленный судебный медик, ответственный государственный чин… Нет, уважаемые коллеги, это не простой эксперт. Это кудесник! Это Богочеловек! Посильнее Иисуса Христа!

Куликовской-Романовой сравнение явно не понравилось, и она демонстративно перекрестилась.

– Чем же я не права? – обратилась к ней Новосильцева. – Иисус оживил только одного – Лазаря. И то – только не более, через три дня после его непонятной смерти, которая, кстати, могла быть комой или летаргическим сном. А тут Сергей Сергеевич Абрамов… Вот что он пишет: «На основании осмотра трупов… пришел к выводу, что они принадлежат…» и так далее, по очереди – Романову Николаю Александровичу и остальным. Абрамов из кучки костей и косточек сотворил пять полноценных трупов, опознал их! Назвал их фамилии, год рождения! А потом – еще больший подвиг: из ничего сотворил Абрамов тех, о которых даже комиссия Немцова не упоминает: Алексея и Анастасию[181]! Он их тоже осмотрел и идентифицировал! Господи, Твоя воля! – вздохнула графинька и медленно, с чувством, перекрестилась, отметив уголком глаза, что после этого взгляд Куликовской-Романовой несколько смягчился.

– Как юрист, – подал голос Онтонов, – могу сказать, что эти документы опротестовать легко.

– Но ведь кто-то их получил! – сказала Новосильцева. – Кто?

– Известно кто, – угрюмо ответил Онтонов. – Мадам Леонида Георгиевна Багратиони-Мухранская-Кэрби-Романова. Она сейчас уже в Лондоне.

Новосильцева расхохоталась до слез.

– Бедная она, бедная… – доставая носовой платок, произнесла Новосильцева. – Бедняжка! Как мне жаль ее, вот видите – до слез жалко!.. Надеюсь, коллеги, в случае надобности, засвидетельствуют, что я, действительно, пролила красивые чистые слезы в адрес Мухранской. Очевидно, она решила, что лондонские выжиги не заинтересуются деталями сотворения трупов из неизвестных костей или из пустоты.

Она аккуратно вытерла свои красивые чистые слезы.

– Ну вот, теперь можно жить дальше!.. Совесть спокойна, – сказала она. – Ольга Николаевна, вы даже не представляете, как мы с Иваном Ивановичем вам благодарны за то, что вы сумели поднять нам настроение!.. Иван Иванович!

– Да? Я весь внимание, – предупредительно отозвался Иван Иванович.

– Немедленно отвечайте: у вас поднялось настроение? Только честно!

– Очень! – подтвердил он. – Дальше некуда.

– Что-то кисло вы улыбаетесь, – с подозрением заметила Новосильцева. – И восторг ваш недостаточно ярко выражен. Ну, хорошо, об этом я еще с вами поговорю отдельно! – пригрозила она и спрятала платочек. – Вернемся к делу: для экономии времени и полной внятности и ясности, предлагаю сейчас обсудить два блока вопросов. О наличии сведений об интересующих нас событиях в архивах ЧК, ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ и, наконец, ФСК и ФСБ, в которых мы с Иваном Ивановичем копались несколько месяцев. Истины ради надо признать, что больше копался он. Я занималась больше мистической стороной вопроса. Второй блок – открытые документы.

Никто не возражал.

– По первому вопросу, не сомневаюсь, все ждут сенсаций или, по крайней мере, что-нибудь новое, – предположила Новосильцева. – Вынуждена всех разочаровать. Сенсация в том, что никаких сенсаций нет. Потому что ничего, кроме того, что нам большей частью известно, в архивах указанных органов не имеется. Повторяю для ясности: ни-че-го! Увы!

Гости в замешательстве переглянулись. Лица Онтонова и Беляева вытянулись. Куликовская-Романова недоверчиво покачала головой.

– Не может быть! – с разочарованием воскликнул Онтонов. – Мы так надеялись! Вам, наверное, не все документы показали! Конечно! Разве можно было ждать от них другого!..

– Я не могу гарантировать, что показали всё, – согласилась Новосильцева. – Но думаю, что почти всё – ходатайства у нас перед руководством русских спецслужб были очень серьезные. Но я хочу я еще не все сказала: кое-что накопали. Но ничего суперсенсационного или явно секретного. Что я хочу этим сказать?.. О существовании некоего захоронения в Поросенковом Логу, которое и было сейчас и раскопано и выдано за находку, в двадцатые годы знали не только истинные создатели захоронения и некоторые посвященные в страшную тайну сотрудники ЧК, потом – ГПУ. Знало много посторонних лиц. Точнее, лица из определенного круга. Но все равно – их было слишком много! Столько – что это не дает никакого основания говорить, что похоронщики во главе с Юровским действительно хотели скрыть следы! А уж после того, как в 1928 году было напечатано стихотворение Маяковского «Император», о могиле расстрелянного Николая Второго узнали все! Маяковский точно указал место: на 9-й версте от Екатеринбурга по московскому тракту. И даже упомянул два кедра, остатки которых тоже можно разглядеть на месте и сейчас. Кто мог в 1928 году дать Маяковскому такие сведения? Сам Маяковский называет председателя исполкома Парамонова. Оказывается, в тех краях до 1937 года была традиция у наиболее видных уральских партийных и советских работников: по случаю, фотографироваться на память около этого самого захоронения под шпалами и указывать, что фото сделано около «могилы царя». Существует несколько таких фотографий. Это я относительно тайны, секретности и сенсационности открытия Рябова-Авдонина… Кто-нибудь знает это стихотворение?

Оказалось, никто.

– Иван Иванович, – сказала графинька. – Публика просит.

Иван Иванович слегка откашлялся.

– Читаю только фрагмент, – сообщил он. – Вступление пропускаю. Оно не относится нашей к теме.



ИМПЕРАТОР



За Исетью, где шахты и кручи,

За Исетью, где ветер свистел,

Приумолк исполкомовский кучер

И встал на девятой версте.

Вселенную снегом заволокло.

Ни зги не видать – как на зло.

И только следы от брюха волков

По следу диких козлов.

Шесть пудов (для веса ровного!),

Будто правит кедров полком он,

Снег хрустит под Парамоновым,

Председателем исполкома.

Распахнулся весь, роют снег пимы.

– Будто было здесь?!







Нет, не здесь.

Мимо! —

Здесь кедр топором перетроган,

Зарубки под корень коры.

У корня, под кедром, дорога,

А в ней – император зарыт.

Лишь тучи флагами плавают,

Да в тучах птичье вранье,

Крикливое и одноглавое, ругается воронье.

Прельщают многих короны лучи.

Пожалте, дворяне и шляхта.

Корону можно у нас получить,

Но только вместе с шахтой!





Последние слова он произнес «с выражением», как советский школьник на уроке литературы, чем вызвал злобноватую усмешку Онтонова.

– Спасибо. Садитесь. Аплодисментов не надо. Кроме того… – продолжила Новосильцева.

– Разрешите, Лариса Васильевна, – подал голос Онтонов.

– Прошу покорнейше!

– Мне показалось, – начал Онтонов, – что в этом стихотворении есть чрезвычайно интересные сведения. Маяковский говорит, что император зарыт прямо в грунт дороги, оказавшейся под корнями кедра. Это сколько же лет должно быть должно быть кедру, чтобы он из подростка превратился в более-менее молодое дерево?

– И сколько же? – заинтересовалась Куликовская-Романова.

– Не меньше ста лет. Стихотворение написано в 1928 году. Значит, кедр этот, растет, как минимум, сто лет… на дороге, в которой «зарыт» император. Получается, императора могли там зарыть не позже 1818 года.

– А почему так получается? Просветите! – попросила Новосильцева.

– Кедр, как и любое другое дерево, не мог вырасти посреди дороги. Если этому кедру, из стихотворения, не меньше ста лет, следовательно, он пророс тогда, когда дорога уже исчезла. Или ее вообще не было.

– Совершенно верно! Как просто! – сказала графинька.

– Идем дальше, – продолжил Онтонов. – Кто может помнить дорогу, исчезнувшую за четыре поколения до приезда Маяковского? Никто, конечно! Даже если это сам Парамонов… Тем не менее, дорога фигурирует и у Маяковского, и у Юровского, и у Рябова с Радзинским – теперешним Радзинским. Зато фигурирует другой, по Юровскому-Покровскому, самый главный знак, указывающий на место захоронения, – мостик из шпал. Маяковский о том – ни слова.

– Зачем это все? – поинтересовалась Новосильцева.

– Я не нашел убедительного объяснения, – ответил Онтонов.

– Может быть вы, Иван Иванович, – обратилась к нему графинька, – может быть, вы, как специалист по таким делам, поясните, в чем тут может быть дело?

– С удовольствием попытаюсь, – отозвался Иван Иванович. – Несмотря на то, что мне по службе именно такими делами заниматься не приходилось. Посему выскажу только очевидное. Вывод лежит на поверхности. Стихотворение и записка вместе представляют собой единый блок комплексной операции по дезинформации. Она, как видим, началась в 1918 году, не прекращается и поныне. Что же касается того, причастны ли к созданию дезы о могиле ЧК-ГПУ-НКВД, то вынужден повторить: в служебных архивах практически нет ничего на этот счет. Имеются лишь упоминания, разбросанные по разным источникам, неясные и невнятные, что в 1949 году могильник вскрывался. Но не известно, кем, когда, по чьему указанию и с какой целью. Есть только мнения нескольких ветеранов НКВД, что вскрытие проводилось по личному устному приказу Берии, который якобы получил такое же личное устное указание Сталина. То есть, мы на этом направлении владеем неопровержимой информацией о том, что информация… отсутствует!

– Что-то вы, друг любезный, – проворчала графинька, – напоминаете мне одного чеховского телеграфиста, про которого одна барышня сказала: «Они свою образованность показать хочут и потому говорят непонятно».

Иван Иванович только сокрушенно развел руками.

– В науке, – пришел ему на выручку профессор Беляев, – отрицательный результат – тоже результат. И нередко он бывает важнее положительного.

– Следовательно, – подал голос Онтонов, – Маяковский тоже оказался участником этой кампании по дезинформации. Таким образом, никакой тайны захоронения не существовало. По крайней мере, с момента опубликования стихотворения – уж точно! Он всем на свете рассказал, где находится тот самый могильник, который никак «не могли» найти до наших дней.

– Спасибо, – сказала Новосильцева. – Но все-таки, почему, если такая цель была поставлена перед спецслужбой, тем не менее, ни в одном из серьезных документов настоящее захоронение в Поросенковом Логу не признается наверняка и даже условно не обозначается как захоронение расстрелянных Романовых и их приближенных. Казалось бы, все должно быть наоборот! Если ЧК дезу сотворила, то почему нигде и никогда ее не поддерживала? Почему?

Она оглядела присутствующих.

– Позвольте? – сказал Онтонов.

– Милости прошу, – ответила графинька.

– Полагаю, – произнес Онтонов, – что советским карательным органам были известны результаты следствия 1919–1924 годов, которое провел, по приказу адмирала Колчака, судебный следователь Соколов. И в ГПУ убедились в правоте Соколова. Поэтому не рискнули поддерживать свою ложь открыто.

– Я бы сказал несколько по-другому, – подал реплику Иван Иванович. – У органов больше было доказательств того, что это могильник не Романовых. И в первую очередь к такому выводу приводит анализ документа, который для государственной комиссии является самым главным – так называемая «Записка Юровского», хотя цель автора, или авторов, была прямо противоположная.

– Редкий случай! – заметила Новосильцева. – Один и тот же документ используется для совершенно противоположных целей. Госкомиссия опирается на «Записку», чтобы доказать подлинность места захоронения. Оппоненты тоже опираются на нее, доказывая фальсификацию.

– Смею заметить, – послышался голос профессора Беляева, – вы ошибаетесь, Лариса Васильевна, как и многие другие сторонники или противники официальной версии.

– В чем же? – повернулась она к профессору.

– Считается, и вы только что это отметили, что нынешний следователь генеральной прокуратуры Соловьев и комиссия Ярова-Немцова в записке Юровского почерпнули какие-то аргументы. Ничего подобного! Лично у меня сложилось твердое впечатление, что они даже не прочли, как следует, этот так называемый документ. В противном случае не говорили бы глупости, которые мы от них слышим.

– Мне кажется, уважаемый профессор абсолютно прав, – сказал Иван Иванович. – Но одновременно, – он бросил многозначительный взгляд на Онтонова, – я хотел бы предостеречь от абсолютизации выводов колчаковского следователя Соколова, высказавшего только одну из версий об обстоятельствах гибели царской семьи. Причем не самую обоснованную.

– Простите, но я, кажется, вас не поняла! – осторожно бросила реплику Куликовская-Романова. – Что значит «одну из версий»? Разве у него были другие, более обоснованные? Вы не считаете доказанным факт расстрела Августейшего Семейства в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге? Вы не верите Соколову?

Иван Иванович вздохнул.

– Многоуважаемая Ольга Николаевна! – сказал он как можно деликатнее. – Наш случай – не вопрос веры. И совсем не важно, что думаю я лично о том же Соколове. И во что верю. Может быть, я верю в то, что Земля стоит на трех китах. Из-за моей веры ее истинное положение в пространстве не изменится. Моя задача намного примитивнее: добыть и проверить факты, а остальное – дело экспертов-аналитиков. Единственное, на что я сейчас хотел бы обратить ваше внимание, – на то, что у следователя Соколова нет ни одного надежного и непосредственного свидетеля расстрела. Одни ему рассказывают о событиях с чужих слов, другие только слышали выстрелы, третьи видели только, как по саду провели группу лиц, похожих на членов семьи Романовых, пятый вообще в ту ночь был смертельно пьян и очнулся только утром…

Онтонов и Куликовская-Романова попытались что-то сказать, но Иван Иванович проявил неожиданное упрямство – не дал им слова:

– Кроме того, – проложил он, – нам не известны все материалы следствия Соколова, а только лишь та часть уголовного дела, которую он успел опубликовать – вот с чем еще надо считаться! И это серьезное обстоятельство. И смерть Соколова – сразу после начала публикации – мне лично кажется очень подозрительной. После кончины Соколова публикации его материалов немедленно прекратились. А ведь успел напечатать едва ли треть того, что имел. Некоторые знающие люди утверждают – не больше четверти! Почему? Есть и другие, весьма странные обстоятельства, которые не может объяснить даже «всезнающая» комиссия Ярова-Немцова. Например, что же все-таки произошло с Алексеем и Анастасией? Но… простите, я несколько забежал вперед, – извинился Иван Иванович. – Мне бы хотелось сейчас попросить нашего уважаемого профессора дать анализ «Записки Юровского», потому что мы знаем, что именно он изучил ее чрезвычайно внимательно и обнаружил то, на что мало кто обратил внимания, в том числе и я…

– Благодарю на добром слове, – ответил Беляев. – Но, боюсь, вы несколько преувеличиваете мои заслуги… Предварительно – несколько замечаний. Имеются серьезные основания считать, что записка написана не Юровским, а «красным профессором» Покровским. И появилась записка после публикации материалов следователя Соколова, откуда кое-что перекочевало в «воспоминания» Юровского…

– Этот факт имеет значение для нас? – спросила Новосильцева. – Мне казалось, для нас важнее не авторство того или иного лица, а достоверность сведений.

– Полагаю, для нас важно все – любая мелочь, – не согласился Беляев. – Мелкая деталь может иногда в один миг разрушить любую, с виду мощную и несокрушимую, гипотезу или теорию. Тем не менее, и я предложил бы ограничить пространство анализа… Итак, «Записка» повествует о двух событиях – расстреле узников и захоронении их тел. Для госкомиссии единственным важным оказался только эпизод захоронения. Давайте и мы пока ограничимся этим эпизодом.

Возражений он не услышал.

– Прошу всех обратиться к тексту, – и он раздал всем копии документа.



ЗАПИСКА ЮРОВСКОГО



«16\VII\1918 была получена телеграмма из Перми на условном языке, содержащая приказ об истреблении Романовых. Николая сначала в мае предполагалось судить – но помешало выступление белых.

16-го в 6 часов вечера Филипп Голощекин предписал привести приказ в исполнение. В 12 часов ночи должна была приехать машина для отвоза трупов.

В 6 часов увели мальчика (Леонида Седнева), что очень обеспокоило Романовых и их людей. Приходил доктор Боткин спросить, чем это вызвано. Было объявлено, что дядя мальчика, который был арестован, потом бежал, теперь опять вернулся и хочет увидеть племянника. Мальчик на следующий день был отправлен на родину (кажется, в Тульскую губернию). Грузовик в 12 часов не пришел, пришел только в Ѕ второго. Это отсрочило приведение приказа в исполнение. Тем временем были все приготовления: отобрано 12 человек (в т. ч. 6 латышей) с наганами, которые должны были привести приговор в исполнение, 2 из латышей отказались стрелять в девиц.

Когда приехал автомобиль, все спали. Разбудили Боткина, а он всех остальных. Объяснение было дано такое: «Ввиду того, что в городе неспокойно, необходимо перевести семью Романовых их верхнего этажа в нижний». Одевались с Ѕ часа. Внизу была выбрана комната с оштукатуренной деревянной перегородкой (чтобы избежать рикошетов), из нее была вынесена вся мебель. Команда была наготове в соседней комнате. Романовы ни о чем не догадывались. Комендант отправился за ними лично и свел их по лестнице в нижнюю комнату. Николай нес на руках Алексея, остальные несли с собой подушечки и разные мелкие вещи. Войдя в пустую комнату, А.Ф. (Александра Федоровна) спросила: «Что же, и стула нет? Разве и сесть нельзя?» Комендант велел внести два стула. Н(иколай) посадил на один Алексея, на другой села А.Ф. Остальным комендант велел стать в ряд. Тогда позвали команду. Когда вошла команда, комендант сказал Р(омановым), что ввиду того, их родственники в Европе продолжают наступление на советскую Россию, Уралисполком постановил их расстрелять. Николай повернулся спиной к команде, лицом к семье. Потом, будто бы опомнившись, обратился к коменданту с вопросом: «Что? Что?» Комендант наскоро повторил и приказал команде готовиться. Команде заранее было указано, кому в кого стрелять, и приказано целить прямо в сердце, чтоб избежать большого количества крови и покончить скорее. Николай больше ничего не произнес, опять обернувшись к семье, другие произнесли несколько невнятных восклицаний, все длилось несколько секунд. Н. был убит самим комендантом наповал. Затем сразу же умерли А.Ф. и люди Романовых (всего было расстреляно 12 человек: Николай, А.Ф., четыре дочери Татьяна, Ольга, Мария, Анастасия, доктор Боткин, лакей Трупп, повар Тихомиров, еще повар[182] и фрейлина, фамилию которой комендант забыл.

Алексей, три из его сестер, фрейлина и Боткин были еще живы. Их пришлось пристреливать. Это удивило коменданта, т. к. целили прямо в сердце, удивительно было и то, что пули от наганов отскакивали от чего-то рикошетом и как град прыгали по комнате. Когда одну из девиц пытались доколоть штыком, то штык не мог пробить корсаж. Благодаря всему этому вся процедура, считая «проверку» (щупанье пульса и т. д.) взяла минут двадцать. Потом все стали выносить трупы и укладывать на автомобиль, который был выстлан сукном, чтобы не протекала кровь. Тут начались кражи: пришлось поставить 3 надежных товарищей для охраны трупов, пока продолжалась переноска (трупы выносили по одному). Под угрозой расстрела все похищенное было возвращено (золотые часы, портсигар с бриллиантами и т. п.). Коменданту было поручено только привести в исполнение приговор, удаление трупов и т. д. лежало на обязанности т. Ермакова (рабочий Верхне-Исетского завода, партийный товарищ, бывший каторжанин). Он должен был приехать с автомобилем и впущен по условному паролю «трубочист». Опоздание автомобиля внушило коменданту сомнение в аккуратности Ермакова, и комендант решил проверить сам лично всю операцию до конца. Около 3 часов утра выехали на место, которое должен был приготовить Ермаков (за Верхне-Исетским заводом). Сначала предполагалось везти трупы в автомобиле, а от известного пункта на лошадях, т. к. автомобиль дальше пройти не мог. Местом выбранным была заброшенная шахта. Проехав Верхне-Исетский завод, верстах в 5 наткнулись на целый табор человек 25, верховых, в пролетках и т. д. Это были рабочие (члены Совета, исполкома и т. д.), которых приготовил Ермаков. Первое, что они закричали: «Что же вы нам их неживыми привезли?» Они думали, что казнь Романовых будет поручена им. Начали перегружать трупы на пролетки, тогда как нужны были телеги. Это было очень неудобно. Сейчас же начали очищать карманы – пришлось тут же пригрозить расстрелом и поставить часовых. Тут обнаружилось, что на Татьяне, Ольге и Анастасии были надеты какие-то особые корсеты. Решено было раздеть трупы догола, но не здесь, а на месте погребения. Но выяснилось, что никто не знает, где намеченная для этого шахта.

Светало. Комендант послал верховых разыскивать место, но никто ничего не нашел. Выяснилось, что вообще ничего приготовлено не было: не было лопат и т. подоб. Так как машина застряла между 2 деревьев, ее бросили и двинулись поездом на пролетках, закрыв трупы сукном. Отвезли от Екатеринбурга на 16 Ѕ верст и остановились в 11 и 1/ 2 версту от деревни Коптяки: это было в 6–7 утра. В лесу отыскали заброшенную старательскую шахту (добывалось когда-то золото) глубиной аршин 3 Ѕ. В шахте было на аршин воды. Комендант распорядился раздеть трупы и разложить костер, чтобы все сжечь. Кругом были расставлены верховые, чтобы отгонять проезжающих. Когда стали раздевать одну из девиц, увидели корсет, местами разорванный пулями, – в отверстия видны были бриллианты. У публики явно разгорелись глаза. Комендант решил сейчас же распустить всю артель, оставив на охране несколько верховых и 5 человек команды. Остальные разъехались. Команда приступила к раздеванию и сжиганию. На А.Ф. оказался целый жемчужный пояс, сделанный из нескольких ожерелий, зашитых в полотно. На шее у каждой из девиц оказался портрет Распутина с текстом его молитвы, зашитые в ладанку. Бриллианты тут же выпарывались. Их набралось (т. е. бриллиантовых вещей) около Ѕ пуда. Это было похоронено на Алапаевском заводе, в одном из домиков в подполье; в 19 году откопано и привезено в Москву. Сложив все ценное в сумки, а сами трупы опустили в шахту. При этом кое-что из ценных вещей (чья-то брошь, вставная челюсть Боткина), было обронено, а при попытке завалить шахту при помощи ручных гранат, очевидно, трупы были повреждены и от них оторваны некоторые части – этим комендант объясняет нахождение на этом месте белыми (которые потом его открыли) оторванного пальца и т. п. Но Романовых не предполагалось оставлять здесь – шахта заранее была предназначена стать временным местом их погребения. Кончив операцию и оставив охрану, комендант часов в 10–11 утра 17 уже июля поехал с докладом в Уралисполком, где нашел Сафарова и Белобородова. Ком(ендант) рассказал, что найдено, и высказал им сожаление, что ему не позволили в свое время произвести у Р(омановых) обыск. От Чуцкаева, председателя горисполкома, ком(ендант) узнал, что на 9 версте по Московскому тракту имеются очень глубокие заброшенные шахты, подходящие для погребения Р(омановых). Ком(ендант) отправился туда, но до места не сразу доехал из-за поломки машины. Добрался до шахт уже пешком, нашел, действительно, три шахты, очень глубоких, заполненных водой, где и решил утопить трупы, привязав к ним камни. Так как там были сторожа, являющиеся неудобными свидетелями, то решено было, что одновременно с грузовиком, который привезет трупы, приедет автомобиль с чекистами, которые под предлогом обыска арестуют всю публику.

Обратно коменданту пришлось добираться на случайно захваченной по дороге паре.

Задержавшие случайности продолжались и дальше. Отправившись с одним из чекистов на место верхом, чтобы организовать все дело, ком. упал с лошади и сильно расшибся, (а позже также упал и чекист). На случай, если бы не удался план с шахтами, решено было трупы сжечь или похоронить в глинистых ямах, наполненных водой, предварительно обезобразив трупы до неузнаваемости серной кислотой.

Вернувшись, наконец, в город в 8 часов вечера 17 июля, начали добывать все необходимое – керосин, серную кислоту. Телеги с лошадьми без кучеров были взяты из тюрьмы. Рассчитывали выехать в 11 ч. вечера, но инцидент с чекистом задержал, и к шахте с веревками, чтобы вытаскивать трупы и т. д. отправились только в 12 Ѕ ч ночью с 17 на 18 июля.

Чтоб изолировать шахту (первую старательскую) на время операции, объявили в деревне Коптяки, что в лесу скрываются чехи, лес будут обыскивать, чтобы никто из деревни не выезжал ни под каким видом. Было приказано, что если кто ворвется в район оцепления, расстрелять на месте. Между тем рассвело (это был третий день 18-го). Возникла мысль часть трупов похоронить тут же у шахты, стали копать ямы и почти выкопали. Но тут к Ермакову подъехал его знакомый крестьянин, и выяснилось, что он мог видеть яму.

Пришлось бросить дело. Решено было трупы везти на глубокие шахты. Так как телеги оказались непрочными, разваливались, комендант отправился в город за машинами (грузовик и две легких, одна для чекистов). Телеги ломались ранее, машины понадобились, чтоб везти на глубокие шахты, причем до самого места временного погребения машины не могли дойти, поэтому телегами все равно приходилось пользоваться. Когда пришли машины, телеги уже двигались – машины встретились с ними на Ѕ версты ближе к Коптякам. Смогли отправиться в путь только в 9 вечера. Пересекли линию железной дороги, в полуверсте перегрузили трупы на грузовик. Ехали с трудом, вымащивая опасные места шпалами, и все-таки застревали несколько раз. Около 4 Ѕ утра 19 июля машина застряла окончательно. Оставалось, не доезжая шахт, хоронить или жечь. Последнее обещал взять на себя один товарищ, фамилию комендант забыл, но он уехал, не исполнив обещания.

Хотели сжечь Алексея и А.Ф., но по ошибке вместе с последней сожгли фрейлину. Потом похоронили тут же, под костром останки и снова разложили костер, что совершенно закрыло следы копания. Тем временем выкопали братскую могилу для остальных. Часам к 7 утра яма, аршина 2 Ѕ глубины, 3 Ѕ в квадрате была готова. Трупы сложили в яму, облив лица и вообще все тела серной кислотой как для неузнаваемости, так и для того, чтобы предотвратить смрад от разложения (яма была неглубока). Забросав землей и хворостом, сверху положили шпалы и несколько раз проехали – следов ямы и здесь не осталось. Секрет был сохранен вполне – этого погребения белые не нашли.

Приписано от руки почерком М. Покровского. Коптяки находятся в 18 верстах от Екатеринбурга. К северо-западу линия железной дороги проходит на 9-й версте между Коптяками и Верх-Исетским заводом. От места пересечения с железной дорогой погребены трупы саженях в 100 ближе к Верхне-Исетскому заводу».



– Попрошу коллег обратить внимание на следующее обстоятельство, – сказал Беляев. – С самого начала Юровский пишет, что сразу после расстрела и погрузки тел убитых в машину он поехал на ней в Урочище Четырех Братьев и вместе с остальными искал так называемую Ганину Яму – ту самую шахту, в которой первоначально были захоронены трупы. Однако из следствия 1918–1924 годов и других неопровержимых данных явствует, что он на этой машине он не поехал, а еще некоторое время после события находился в доме Ипатьева и позднее отправился к себе в контору – в чека. В районе Ганиной ямы он появился только в конце дня 17 июля. Этот факт говорит о том, что Юровский не мог участником и очевидцем всех событий и, соответственно, действий тех людей, которые находились в районе Ганиной Ямы и совершали свои злодеяния в те жуткие предрассветные утренние часы и в течение всего дня 17 июля. Тем самым теряет всякую достоверность описание им всего дня 17 июля.

– Знаете ли, – вставила Новосильцева, – уже на основании только этой констатации – об отсутствии Юровского на месте, где он описывает события как непосредственный очевидец, всю его знаменитую записку, сочиненную Покровским, нужно выбросить на помойку.


– Это еще не все! – пообещал Беляев. – Из свидетельств Радзинского и Юровского следует, что они описывают сокрытие тел в яме под шпалами на дороге в ночь с 18 на 19 июля тоже как очевидцы. В то же время прямое свидетельство документов следствия 1918–1924 годов показывает, что Радзинский и Голощекин в это время находились в других местах, а свидетельство генерала Дидерикса о составе пассажиров грузовика и анализ документов говорят, что и Юровского и там быть не могло. Из этого следует, что нет никаких оснований верить тому, что, по их словам, происходило в ту ночь на дороге на месте будущего мостика примерно в 200 метрах от переезда № 184 – то есть на месте нынешнего могильника, выдаваемого за захоронение убитых Романовых.

– Позвольте, – подал голос Онтонов.

– Пожалуйста, – кивнула Новосильцева.

Он придвинулся со стулом ближе, и развернул свои бумаги.

– Вот, я хочу процитировать показания крестьянки Зыковой, которая как раз первой выехала утром из деревни Коптяки и первой столкнулась с теми, кто вез трупы.

– Крестьянка Настасья Зыкова с сыном Николаем и его женой Марьей ехала 17-го рано утром, когда еще было темно, в Екатеринбург, – продолжил Онтонов. – Настасья везла на продажу рыбу, а ее сын Николай призывался в красную армию. Они проехали мимо рудника – так местные крестьяне называли весь комплекс старательских шахт – и подъезжали к Четырем Братьям (это остатки огромных четырех сосен, по которым в том месте и получило свое название урочище). Навстречу им показался какой-то кортеж. Двигались телеги, шли пешие и конные красноармейцы. Как только Зыковы были замечены, к ним сейчас же подскакали двое верховых. Зыкова показала: «Нам навстречу – двое верховых. Один был в матросской одежде, я его хорошо узнала. Это был верх-исетский матрос Ваганов. Другой был в солдатской одежде: в солдатской шинели и в солдатской фуражке. Верховые скоро нам навстречу ехали: впереди Ваганов, а сзади солдат. Как только они к нам подъехали, Ваганов на нас и заорал: «Заворачивайте назад!» А сам вынул револьвер и держит у меня над головой. Лошадь мы быстро завернули, круто, чуть коробок (телега) у нас не свалился. А они скачут около нас, и Ваганов орет: «Не оглядывайтесь… Застрелю!» и матом ругается. Лошадь у нас, сколько духу в ней было, скакала. А они нас провожают, и Ваганов все револьвер у меня над головой держит и кричит: «Не оглядываться!» Так мы доскакали до стлани, за которой Большой Покос. Там они нас провожали около полуверсты или трех четвертей версты, а потом отстали. Мы, конечно, назад не оглядывались, я не поняла, а показалось мне, что идет войско. Приехали мы домой в Коптяки, рассказали народу, что видали». Она была допрошена Соколовым 27 и 29 июня 1919 года в Екатеринбурге.

– Движение по коптяковской дороге, – сказал далее Онтонов, – было прекращено рано утром 17 июля. Оно возобновилось только в 6 часов утра 19 июля. Все три дня 17, 18 и 19 июля, на руднике крестьяне слышали взрывы… Что это значит? Это значит только одно: никто не увозил трупы из Ганиной Ямы вообще! – отчеканил он. – Никуда – ни на какие «дальние шахты», как о том врет Юровский, или Покровский, трупы не увозились! – словно припечатал Онтонов.

В тишине Новосильцева обвела взглядом присутствующих.

– У кого-нибудь есть или могут быть возражения? Думаю, что это очень серьезный аргумент.

– Я продолжу, с вашего позволения, – сказал Беляев.

– Прошу вас, уважаемый профессор, – произнесла Новосильцева.

– Больше всего противоречий, – продолжил профессор, – существует относительно сожжения тел на дороге. Прежде всего, я прошу вас обратить внимание на следующие обстоятельства. 18 июля: восход солнца в 5 часов 9 минут. Заход солнца в 22 часа 3 минуты. 19 июля: восход солнца в 5 часов 10 минут. Заход солнца в 22 часа 1 минуту. Так вот, в ночь с 18 на 19 июля на переезде № 184, находящемся примерно в 200 метрах от мостика из шпал, под которым, по утверждению Юровского, а теперь уже и комиссии Ярова-Немцова, были похоронены 9 трупов, а до того, вернее почти одновременно, сожжены трупы Алексея и «фрейлины» (комиссия считает, Марии или Анастасии), здесь в ночь с 18 на 19 июля находилось примерно 20 человек, в том числе дачники на трех подводах, крестьяне и сторож переезда с семьей. Повторяю: люди находились в 200 метрах от места, где происходило «сожжение», а потом «захоронение»! И ничего не увидели! Ничего! Ни дыма. Ни огня. Ни даже запах жжения не почувствовали!

– А что там у Юровского? – спросила Новосильцева. – Давайте еще раз вернемся к этому месту.

Иван Иванович монотонным голосом зачитал:

«Ехали с трудом, вымащивая опасные места шпалами, и все-таки застревали несколько раз. Около 4 Ѕ утра 19 июля машина застряла окончательно. Оставалось, не доезжая шахт, хоронить или жечь. Последнее обещал взять на себя один товарищ, фамилию комендант забыл, но он уехал, не исполнив обещания.

Хотели сжечь Алексея и А.Ф., но по ошибке вместо последней сожгли фрейлину. Потом похоронили тут же, под костром останки и снова разложили костер, что совершенно закрыло следы копания. Тем временем выкопали братскую могилу для остальных. Часам к 7 утра яма, аршина 2 Ѕ глубины, 3 Ѕ в квадрате была готова.

Трупы сложили в яму, облив лица и вообще все тела серной кислотой как для неузнаваемости, так и для того, чтобы предотвратить смрад от разложения (яма была неглубока). Забросав землей и хворостом, сверху положили шпалы и несколько раз проехали – следов ямы и здесь не осталось».



– Послушайте, дорогие коллеги! – воскликнула Новосильцева. – Ведь это так интересно! Я просто захвачена сюжетом! Юровский, значит, «по ошибке», сжигает вместо императрицы «фрейлину»! Надо полагать, Демидову. Он ошибся… Спутал. Но, как мы видим, он ошибся еще раз! Дважды! Сначала «вместо» императрицы сжег фрейлину, а потом оказалось, что вместо сорокалетней фрейлины сожжена великая княжна 17 лет! И этот бред считается документом!

Присутствующие оживились, повеселели, академическая напряженность пополам с напускной скукой испарились, однако, профессор Беляев твердо вернул обсуждение к прежнему бесстрастному тону.

– Прошу коллег обратить внимание на следующее обстоятельство, которое является более важным, чем отмеченная нами путаница, – заявил он. – Итак, по утверждению Юровского, машина застряла в 200 метрах от переезда № 184, напомню, на виду у 20 с лишним человек. Было уже светлое время суток. Незадачливые похоронщики, отчаявшись, принялись сжигать два трупа. И одновременно копать большую яму для братской могилы, в которой надо разместить 9 трупов. Когда остатки сожженных были скрыты, яма «часам к 7 утра» была готова. Причем, яма была выкопана тут же, рядом с кострищем! Следовательно, на сжигание двух трупов у Юровского ушло всего полтора часа. Однако, по экспертным данным, для сжигания только одного трупа в незамкнутом пространстве необходимо 20–50 часов, да и то при условии непрерывного интенсивного горения с применением горючих веществ. Не говорю уже о том, какой смрад должен был распространиться вокруг – на расстояние не менее полутора-двух километров. Таким образом, если бы факт сожжения имел место, то грузовик вернулся бы в Екатеринбург не раньше вечера 20-го июля. Но на самом деле, он возвратился в город уже в 5–6 утра 19-го июля.

– И еще! – вставил Онтонов. – Юровский пишет, что в Ганиной Яме он испугался хоронить тела, потому что подошел к ним только какой-то крестьянин, числом один человек – знакомый Ермакова. Но почему-то не испугался сжигать тела на виду у 20 человек!

– Замечательно! – произнес Иван Иванович. – Тут, если мне будет позволено, очень кстати было бы огласить показания одного из свидетелей – надежного свидетеля! – который видел, что же на самом деле происходило в 200 метрах от переезда № 184, где Юровский якобы сжег два трупа, закопал тут же остатки несгоревших костей и закапывал еще девять покойников.

Ему было позволено.

– Только, Иоханаанчик, не так грустно и нудно, как вы это обычно делаете! – попросила Новосильцева.

– Но здесь не концерт! – впервые открыто возразил он ей.

– Ну да, – грустно вздохнула она. – К сожалению, конечно, не концерт. Можно сказать, следственный процесс… Давайте, что там?

– Вот сторож переезда № 184 – нашего, можно сказать, переезда – Яков Лобухин. Его Соколов допросил 10 июля 1919 года: «Как-то ночью летом прошлого года (не помню месяца и числа), во время сенокосов, когда я и семейные мои спали, я проснулся от шума автомобиля. Дело это было удивительное, потому что никогда раньше такого дела не бывало, чтобы автомобили мимо моей будки, да еще по ночам, ходили. Я в окно выглянул, вижу: идет по дороге к Коптякам грузовой автомобиль. Я не видел, что в нем было. Только заметил я, что сидело в нем человека четыре с винтовками, кажется, в солдатской одеже. Было это на рассвете… Тут день наступил. Народ, который ехал на Коптяки, возвращался назад и сказывал, что на Коптяки не пропускают. Где у них стояла застава, точно не скажу, а сказывали, что от моего переезда за гатью или на гати. И не было пропуску дня три-четыре». Прошу обратить внимание! – отметил Иван Иванович. – «Не было пропуску дня три-четыре!»

– Отметили! – согласилась Новосильцева.

Около 12 ночи по дороге из Коптяков прошел через наш переезд грузовой автомобиль, должно быть тот самый, который пришел из города ночью. Вместе с ним 10–12 коробков (телег) и, кажется, несколько дрог. Грузовой автомобиль, коробки и дроги проехали на город прямо от нашего переезда. Там в логу (Поросенковом) у них автомобиль застрял. Кто-то из них взял из нашей ограды шпал и набросал там мостик».

– И это все? Что вы тут нам читаете, Иван Иванович? – спросила Новосильцева. – И это все, что делалось на переезде, где, как нам сообщил Юровский-Покровский, «сжигали и хоронили»? Люди видели, как проехали телеги, дроги и как на некоторое время застрял автомобиль в болоте – в том самом Поросенковом логу! И как автомобиль вытаскивали, видели! И как для него построили мостик из шпал – тоже видели! И все? И больше ничего?

– И все! – подтвердил Иван Иванович. – Больше там ничего не происходило.

– Мне хотелось бы отметить еще несколько моментов, имеющих столь же важное значение, – заговорил Онтонов. – Одиннадцать тел должны занять объем в могиле не менее 12 кубических саженей. Раскопки 1991 года показали, что базовым материалом, материком, здесь является скала. Так что захоронение непременно представляло бы собой курган. И никакими шпалами его невозможно скрыть!

– Да, отметим и это! – согласилась Новосильцева. – Есть еще что-нибудь по записке?

– Есть еще, по мелочам, – ответил Беляев, – но они ничего нам не прибавляют.

– Так и быть, – согласилась Новосильцева. – Следовательно, с «Запиской» покончили. Мы убедились, что ее значение – юридически ничтожно. Это даже не фальсификация документа. Это вообще не документ. И чтобы подвести окончательную черту, попрошу Ивана Ивановича огласить еще один оч-ч-ень интересный документ, с помощью которого мы можем покончить с этой темой – темой подлинности «Записки».

– С большим удовольствием, – скучным голосом канцелярского клерка произнес Иван Иванович. – Документ представляет собой запись беседы, или, можно сказать, показаний, данных известным Исаем Радзинским – иногда его фамилию пишут как «Родзинский». Это был тоже видный деятель уральской чека, принимал непосредственное участие в подготовке расстрела Романовых и, как он утверждает, в сокрытии следов расстрела. Впоследствии был справедливо репрессирован как враг народа, отсидел длительный срок и непонятно почему реабилитирован. Итак, он утверждает, что принимал непосредственное участие в уничтожении трупов. Читаю: «Родзинский: «Вот, помню, Николай сожжен был, был этот самый Боткин; я сейчас не могу вам точно сказать, вот уж память. Сколько мы сожгли, то ли четырех, то ли пять, то ли шесть человек сожгли. Кого, это уже точно я не помню. Вот Николая точно помню. Боткина и, по-моему, Алексея. Ну, вообще должен вам сказать, человечина, ой, когда горит, запахи вообще страшные. Боткин жирный был. Поливали и жгли керосином, там еще что-то такое сильнодействующее, дерево тут подкладывали. Ну, долго возились с этим делом. Я даже вот съездил, доложился, в город съездил и потом уже приехал. Уже ночью было, приехал на легковой машине, которая принадлежала Берзину. Вот так, собственно, и захоронили».

Иван Иванович поднял глаза.

– Вопросы? – предложила Новосильцева.

– Есть гарантия, что эти показания не написаны тем же Покровским? – спросила Куликовская-Романова.

– Полная! – заверил ее Иван Иванович. – Это перепечатка магнитофонной записи беседы Радзинского в государственном радиокомитете, сделанной по указанию Хрущева. Он тоже интересовался. Правда, мало и сумбурно, как у него все было.

– Очень любопытно, – отметил Онтонов. – Радзинский точно помнит, что Николая сожгли и Боткина… Боткина – особенно хорошо помнит. И правильно говорит, каким был Евгений Сергеевич при жизни, – действительно, полным…

– Надо полагать, с запиской Юровского покончили, – завершила Новосильцева. – Но самое главное, на чем основывает свои утверждения госкомиссия – это злополучные и одиозные генетические анализы останков и сравнения их с… Я, собственно, и сама не знаю точно, с чем! Наверное, – предположила она, – обсуждение этого блока проблем займет у нас еще больше времени? Может быть, попьем чайку? Или кофе?

– У меня такое предчувствие, – осмелился возразить Иван Иванович, – что проблема генетической экспертизы – гораздо проще, и обсуждение ее займет вообще несколько минут.

– Не расхолаживайте меня, – потребовала Новосильцева. – Это все-таки вопрос специальный, доступный только пониманию экспертов! А вы хотите, чтобы я снизила свою требовательность к вашим, Иван Иванович, высказываниям! Так и норовит объехать на вороных несчастную заграничную туристку – меня, то есть! – пожаловалась она присутствующим. – Еле удерживаю его в рамках. А теперь, слышали, дамы и господа, он заявляет, что намерен замотать проблему генетической дактилоскопии! А? Так?

– Да, это так, – неожиданно согласился Иван Иванович. – Но не совсем! Страсти по ДНК не имеют для вас вообще никакого значения.

– Почему же? – удивилась графиня. – Вы почему-то ничего мне подобного раньше не говорили. И только сейчас у вас из-за пазухи выпал камень… И все это увидели! Все видят!

Все, действительно, посмотрели на то место, откуда у Ивана Ивановича должен был выпасть камень.

– Смею полагать, – скромно произнес Иван Иванович, – что товарищ профессор выскажется по этому поводу авторитетнее меня, да и у Ольги Николаевны, по-моему, есть очень интересная информация. Ведь, кажется, канадский генетик профессор Рогаев провел параллельный анализ генетического материала, который оставил ваш почивший супруг Тихон Николаевич, и костного материала из екатеринбургского могильника?

– Да, – без оптимизма в голосе подтвердила Куликовская-Романова. – И результаты, полученные профессором Рогаевым, меня приводят в некоторые раздумья. Они похожи на те, что получил тот самый Петров…

– Прошу по порядку! – снова взяла власть в свои руки Новосильцева. – Иван Иванович, не откажите в любезности – пусть нам подадут чаю. Я страшно проголодалась! Как после футбольного матча. Тем более, сейчас у нас пойдет второй тайм! Поторопитесь! Только… Подойдите ко мне, пожалуйста, – и сказала ему на ухо: – Пусть непременно принесут черноплодного варенья! Из рябины. Не принесут – сейчас же съеду из этого постоялого двора к их конкурентам! Так и предупредите.

Иван Иванович, напустил на себя важный вид, чем удивительно стал похож ливрейного дворецкого, только не в ливрее, а в потертом костюмчике советского производства, и прошел к телефону в прихожей сьюта.

Когда он вернулся, профессор Беляев продолжил.

– Касательно генетической экспертизы. Здесь многоуважаемый Иван Иванович бесконечно прав. Действительно, с ней все гораздо проще. Ее нельзя вообще рассматривать в качестве доказательства. Вообще! Я имею, прежде всего, экспертизу по митохондриальной ДНК, множество окончательных результатов которой мы имели счастье получить из Олдермастона. И нет никакой необходимости искать в них погрешности, противоречия или ошибки. Результат, полученный Холлом и Петровым, говорит сам за себя. Совпадение исследуемого материала с контрольным, по их утверждению, составляет 99,999 процента.

– Но это практически полное совпадение! Если цифра верна, то, очевидно, нам все-таки придется принять ее во внимание, как бы нам ни хотелось совсем другого! – заявила Новосильцева и шепнула Ивану Ивановичу: – Варенье будет? – Он кивнул. – Почти полное совпадение! – повторила она.

– Нет, ваше сиятельство Лариса Васильевна! – возразил профессор. – Это означает, что каждый тысячный человек мужского пола, который проживает в Англии, может быть с юридической неопровержимостью назван императором Николаем Вторым, ибо имеет точно такие же генетические признаки, как у настоящего императора!

– А при чем тут Англия? – недоуменно спросила Новосильцева. – Вы хотели сказать, в России?

– Нет! В том-то и состоит дальнейшая интрига! – возразил профессор. – Именно в Англии! Статистика выводилась применительно к генетическим особенностям населения Англии! А надо было применить к России, конечно! Но если применить их данные все-таки к Российской Федерации, то все равно получается, что сейчас в России проживает как минимум 140 тысяч Николаев Вторых! Самых что ни есть полноценных, неотличимых от единственного и настоящего! И все 140 тысяч будут иметь одинаковое право так себя называть.

– Какова же цена такой экспертизе? – задумчиво спросила Новосильцева. – Грош? Или полгроша?

– Может быть, еще меньше, – согласился профессор. – Вообще, этот метод идентификации считается в мировой юриспруденции крайне ненадежным и ни в одном нормальном суде в качестве единственного и решающего никогда не рассматривается. Тем не менее, у наших оппонентов есть один очень серьезный аргумент, к которому мы должны прислушаться. Стало известно, что американские генетики из лаборатории Роксвилда, округ Мэриленд, подтвердили контрольными анализами: выводы Холла и Петрова, сделанные в Олдермастоне, совпадают с их результатами, – задумчиво спросил профессор Беляев.

– Они не могут совпадать! – с затаенной насмешкой возразил Иван Иванович. – Мы располагаем абсолютно точной, хорошо проверенной информацией: никаких контрольных исследований американцы не делали.

– Как так? – обескуражено посмотрел на него профессор.

– Очень просто: они, повторяю, не проводили никаких исследований! – заявил Иван Иванович. – Просто сообщили, что признают анализы англичан и все[183]!

– Но… это же, – запинаясь, сказал профессор, – это же криминал! Нет, гораздо хуже: это научная недобросовестность!

– А что вы хотите от янки… – презрительно усмехнулся Онтонов.

– Нет! – возразил профессор. – В науке так не бывает. В науке не важно – русский вы, американец или. В науке важен результат.

– Вот мы его и получили. Из научной лаборатории. Американской, – бросил реплику Иван Иванович.

Осторожный стук в дверь прекратил их спор. Официанты внесли чай, печенье, бисквиты, три вазы с вареньем и стали расставлять чашки.

– Наливать? – спросил один из них.

– Да, пожалуй, – разрешила Новосильцева.

И когда чай был разлит, она первая запустила ложку в варенье.

– Не то! – огорченно вздохнула она. – Обманули.

– Будем переезжать? – осведомился Иван Иванович.

– Ха-ха! – мстительно сказала графинька. – Не дождутся! Чтобы я из-за ложки варенья отказалась от таких апартаментов, да еще, как теперь высказывается молодежь, вроде меня, – на халяву! Никогда. Так им и передайте, Иван Иванович. Никогда!

– Передам, – пообещал Иван Иванович.

Чай допили в полном молчании. Каждый думал о своем. И когда чашки опустели, первой снова заговорила Новосильцева.

– Если нет возражений, продолжим… Ольга Николаевна, – обратилась она к Куликовской-Романовой. – Как я понимаю, у вас есть что-то на десерт.

– Не знаю, ваше сиятельство, – медленно произнесла Куликовская-Романова, – могу ли я оправдать ожидания уважаемых коллег…

– Вы только разжигаете наше любопытство! – заявила Новосильцева. – Я бы предложила сразу определиться – уже окончательно – с экспертизой профессора Рогаева.

– Я уже только что сказала, что ее результаты в чем-то похожи с выводами Холла и Петрова. Сравнив материал, оставленный в государственном геномном банке Канады моим покойным супругом Тихоном Николаевичем, с тем материалом, который мы получили от госкомиссии Ярова-Немцова, – предполагаемые костные спилы со скелета № 4, Рогаев пришел к выводу о совпадении на 99,9 процента.

– То есть практически никакого совпадения! – заявил профессор.

Куликовская-Романова промолчала, но было видно, что даже столь категорическая поддержка профессора не развеяла ее сомнений.

– Иван Иванович! – скомандовала Новосильцева. – Вам слово!

– Ольга Николаевна! – мягко обратился он к Куликовской-Романовой. – Сейчас я могу с полной уверенностью заявить, что профессор Рогаев получил не тот материал – не из могильника. А из гробницы великого князя Георгия. Ему были даны для сравнения спилы не со скелета № 4, а со скелета родного брата императора…

– Но… – даже задохнулась от возмущения Куликовская-Романова, – это же… Это просто подлог!

– Совершенно верно, – подтвердила Новосильцева. – С подобными вещами нам, увы, приходится сталкиваться в современной России очень часто. Вот и только что: я просила варенье из черноплодной рябины, а принесли черт знает что!

Все рассмеялись, даже вечно угрюмый Онтонов выдавил из с себя улыбку.

– Но – мы все только что согласились: генетическую экспертизу дезавуируем! Оставляем ее в стороне. Она нам просто не нужна – это непродуктивное направление поиска, – заметила Новосильцева.

– Но у меня есть кое-что о судебно-медицинской экспертизе скелета № 4 – это гораздо интереснее! – сообщила Куликовская-Романова. – Читаю фрагмент из официального заключения судмедэкспертов той же госкомиссии относительно скелета № 4 (предполагаемый император): «…У скелета № 4 имеют место полное костное сращение и гиперостоз левого крестцово-подвздошного сочленения, шиповидные и гребневидные костные разрастания по краям тел многих позвонков. Это могло сопровождаться при жизни погибшего болями в заднем тазовом полукольце и в спине, не исключены нарушения осанки, походки, ограничения объема движения. Имеется также след сломанного ребра…» Однако мы все точно знаем, – заявила Куликовская-Романова, – что император отличался отменным здоровьем, и единственные боли, которые мучили его до конца его дней – были геморроидальными!

– Совершенно верно! – кивнула Новосильцева. – Наши с вами данные совпадают.

– Кроме того, – продолжила Куликовская-Романова, – имеется заключение известного российского судмедэксперта профессора Плаксина, который считает, что скелет № 4 принадлежит человеку, страдавшему ожирением, который вел неподвижный образ жизни, на что указывает ярко выраженный декальциноз костей. И это опять-таки никак не может относиться к императору, который вел, наоборот, очень подвижный образ жизни, любил спорт и физический труд!

– Безусловно! – согласилась Новосильцева.

– Дальше. В течение 27 лет на голове Николая II существовала костная мозоль – результат покушения на него японского полицейского в городе Оцу. Удар саблей по голове. Отслоение черепной кости. Заращение. Костная мозоль.

– Широко известный факт! – отозвалась Новосильцева.

– Но на черепе скелета № 4 никакой костной мозоли нет. И следствие никакого объяснения этому факту не дает.

– Ну и наконец, – сказала Куликовская-Романова, – государственная комиссия Ярова-Немцова, как это ни странно звучит, сама признает, что ДНК скелета № 4 совершенноне совпадает с ДНК скелетов предполагаемых великих княжон. Совершенно не совпадает! Я уже не говорю об отказе госкомиссии проводить исследование женских останков на предмет ношения генов гемофилии – этим можно было бы закрыть много вопросов! Но – категорический отказ!

Она замолчала. Возникла пауза, которую деликатно нарушил Иван Иванович.

– Позвольте, Лариса Васильевна? – попросил он.

Она склонила голову.

– Кажется, у Ивана Ивановича сейчас найдется в кармане самый большой сюрприз! – предположила она.

– Мне хотелось бы, – бесконечно скучным голосом произнес Иван Иванович, – к многочисленным фактам, названным сегодня, и еще не менее многочисленным, которые еще не прозвучали, добавить один, и на этом, может быть, если не закончить на сегодня, то, по крайней мере, остановиться. Потому что все, что будет еще звучать в опровержение так называемой комиссии Ярова-Немцова, ни может даже сравниться с тем, что я сейчас хотел бы только напомнить. Впервые эту информацию сделала достоянием широкой гласности уважаемая Ольга Николаевна, – он слегка поклонился в сторону Куликовской-Романовой. – После чего немедленно практически во всей прессе России на нее был наложен железобетонный мораторий. Я имею в виду заключение баллистической экспертизы, которым располагает известный петербургский ученый профессор Попов Вячеслав Леонидович. Согласно этой экспертизе, получается следующее: тех несчастных, чьи скелеты выкопаны из пресловутого могильника, расстреливали из пулемета, причем, сзади: вероятно, жертвы во время расстрела пытались спасаться бегством, и в них стреляли вдогонку.

Наступила долгая пауза.

– Теперь… – проговорил глухо Онтонов. – Теперь можно с полным основанием назвать эту «государственную» комиссию – комиссией фальсификаторов, и под таким названием она войдет в русскую и мировую историю! Я согласен с вами, Лариса Николаевна! Можно ставить точку! Окончательно! – еще раз подчеркнул Онтонов.

– Нет! – возразила Новосильцева. – Вот здесь я с вами никак не могу согласиться!

– Почему же? – он откинулся на спинку кресла.

– Потому что нам так пока и не известно до конца, что случилось в доме Ипатьева в ночь с 16 на 17 июля. И совсем не известно, что произошло потом. Наконец, если даже частично принять ту точку зрения, согласно которой в доме были расстреляны семеро Романовых и четверо их приближенных, то куда все-таки исчезли Алексей и Анастасия? Я считаю, именно в этом причина всех последующих попыток скрыть истину! Если бы с ними все было ясно, то нынешние «екатеринбургские останки» вообще не возникли и мы не ломали над ними голову! – категорично заявила Новосильцева. – Я бы сказала так: история этих останков не закончена. Она только начинается. У кого-нибудь есть возражения?

Возражений ни у кого не оказалось.

– А я, с вашего позволения, – сказал Иван Иванович, – хотел бы сформулировать еще одну, чрезвычайно интересную, проблему и поставить вопрос, который до сих пор никто, по крайней мере, публично не ставил, – с загадочным видом произнес Иван Иванович. – Лично я нигде его не встречал, хотя пришлось прочесть на нашу тему море материалов.

– Что за вопрос? – обернулась к нему Новосильцева. – Почему не знаю? Почему меня заранее не предупредили? Вы тоже, как и я, любитель театральных эффектов?

– Да-да, я, конечно, любитель, – поспешил согласиться Иван Иванович, – но формула родилась буквально только что – в этом помещении… в эти минуты…

– Ну-ну, господин Архимед! Мы умираем от любопытства… – проворчала Новосильцева.

– Мой вопрос возник из другой темы – темы самозванцев, – проговорил Иван Иванович. Он помолчал немного, чтобы присутствующие усвоили преамбулу. – Напомню: уже в том же, 1918 году появились первые претенденты на роль спасшихся от расстрела Романовых.

– Да, – заметил Онтонов. – На протяжении всего времени их было несколько десятков.

– Около сотни, – аккуратно уточнил профессор Беляев. – Широко известны только самые яркие случаи.

– Так-так, спасибо, – отозвался Иван Иванович. – Но прошу всех коллег вспомнить еще раз: на чьи роли претендовали самозванцы? Кем называли себя претенденты – от неизвестной барышни в Перми, в которой в июле 1918 года местный доктор Уткин признал великую княжну Анастасию, и до особы с мировой известностью – Анны Андерсон? И от поручика Голембиовского, которого ЦРУ почти официально признало цесаревичем Алексеем, и до Василия Ксенофонтовича Филатова, тоже серьезного претендента на имя Алексея? Кем еще называли себя десятки и сотни претендентов? Кем себя объявляли?

Наступила тишина. Беляев и Куликовская-Романова переглянулись. На лице Новосильцевой появилось выражение жадного интереса – как у охотника, неожиданно попавшего на след дичи.

– Да никем больше они себя не называли! – воскликнула она. – Никем! Никем больше!.. И вы, Иван Иванович, такой-сякой, увидели то, что под носом у всего мира лежит почти сто лет, но никто, кроме вас, этого не заметил!

– С вашей помощью, – скромно возразил Иван Иванович. – И с помощью присутствующих здесь коллег. Ведь это именно наша встреча и наша беседа вызвала в моем, наверное, не таком уж шустром, мозгу простой вопрос…

– Вот вы, Иван Иванович, – приказала Новосильцева, – вот сейчас, с помощью коллег, которых вы так благодарите, и отточите формулировку!

– Охотно! – отозвался Иван Иванович. – Итак, следствие с той, условно говоря, белой стороны, пришло к единственному выводу, вернее, опубликовало единственный важный для нас вывод: тогда с 16 на 17 июля были расстреляны все Романовы. И уничтожены тоже все – почти полностью! Остатки обгоревших костей, найденных на месте уничтожения трупов, следователь Соколов вывез через Владивосток с помощью главы миссии Антанты генерала Жанена. Все! Этим белое следствие сразу исключило любые возможности для самозванства.

– Усвоили, – отозвалась Новосильцева. – Дальше.

– Что делает красная сторона? – продолжил Иван Иванович. – Она сначала заявляет, что царь расстрелян, а семья жива. Потом торгуется еще долгое время с немцами, продолжая врать, что женщины-то, мать и дочери, все живы, а не только одна Анастасия! Сначала Чичерин, потом Карл Радек даже предлагают немцам обменять женщин Романовых на заключенных в тюрьме немецких коммунистов Карла Либкнехта и Розу Люксембург. Немцы на это не пошли, а зря: многое стало бы ясно уже тогда! Но с 1920 года советская власть накладывает на тему полный запрет. «Записка» Юровского становится партийно-государственным секретом. Тем не менее, на Урале знают место захоронения царской семьи – на «девятой версте». Однако при всей неуклюжести спрятать концы – явной или намеренной – и красная сторона тоже недвусмысленно заявляет: погибли все! Уничтожены или захоронены разными способами и при разных обстоятельствах – все! Но почему в таком случае, – голос Ивана Ивановича зазвенел сталью, – претенденты, начиная уже с 1918 года, выбирают для себя исключительно роли Анастасии или Алексея? Почему никто не назвался Марией? По возрасту она не намного старше Анастасии. Или Ольгой? Или, что существенно облегчило бы для них задачу, – кем-нибудь из слуг?

– Да, – обронил Онтонов. – Ведь только сейчас, в наши дни, после того, как раскопали могильник, мир узнал о неясности именно с этими двумя трупами…

– Хороша неясность! – возмутилась Новосильцева. – То он, то есть Юровский, фрейлину сжег, то императрицу, то Демидову!..

– Госкомиссия заявляет, уже совсем «окончательно», что нет в наличии останков именно Алексея и Анастасии! Прокурор Соловьев, правда, настаивает, что отсутствует Мария. Впрочем, у него нет никаких серьезных причин так заявлять, точно так же как нет оснований утверждать иное, – вставил Беляев.

– Тем не менее, я ставлю вопрос так: почему появлялись претенденты только на роли Анастасии и Алексея, в то время как не было никаких – ну, совершенно никаких! – оснований именно для такого выбора? Ни красные, ни белые именнотогда никому повода для такого выбора не давали! А они, претенденты, все равно упорно делали один и тот же выбор!..

Словно тихий шелест пронесся в воздухе – слушатели перевели дух.

– Знаете, – тихо проговорила Новосильцева, – у меня такое ощущение после ваших возмутительно простых и неопровержимых заявлений… Я надеялась, что нам удастся поставить точку в истории екатеринбургских останков. Похоже, я себя переоценила.



29. ОСВОБОЖДЕНИЕ



НИКОЛАЙ пришел к столу последним. Волосы у него были еще мокрые, от него свежо и слегка аптечно пахло его любимым лавандовым мылом.

День начинался солнечный, безветренный – истинно благодать Божья для этих краев. Ночь Николай проспал при открытой форточке, и на это нарушение порядка новые часовые вообще не обратили внимания: Юровский сменил охрану почти полностью. Новый комендант требовал строгости к пленникам, но и уважения к ним – в том объеме, в котором, как он заявил, позволяет их арестантское положение.

Головокружительный аромат городских садов всю ночь стоял в комнате, и Николай просыпался несколько раз оттого, что видел во сне поспевающие яблоки, сильный запах которых заполнил всю комнату. Их аромат стоял в ней всю ночь, а под утро стал еще острее, потому что к нему примешался неожиданный и оттого совершенно изумительный тропический запах сибирской облепихи. В жаркие дни она начинает пахнуть ананасом.

Проснувшись, Николай тихонько прошел в ванну, открыл свою черную гуттаперчевую мыльницу, где лежал небольшой светло-зеленый кусочек немецкого мыла, понюхал его и долго стоял с закрытыми глазами, не думая ни о чем. Потом открыл кран, откуда нехотя вытекла тощая желтоватая струя. Подставил руку и отметил, что вода недостаточно холодная – согрелась за ночь.

Николай рывком сбросил гимнастерку, отметив попутно, что ее пора бы заштопать на левом локте, снял старые армейские брюки, протертое исподнее и решительно принялся намыливаться. Гимнастику ему сегодня почему-то делать не хотелось. Он помылся, потом еще раз наполнил ванну новой водой и плескался в ней вволю, пока не надоело, и еще долго, с удовольствием, какого давно не испытывал, просто лежал в воде, несмотря на то, что от нее ясно пахло ржавчиной.



Когда он вошел в столовую, Харитонов как раз положил ему на тарелку третью котлету. Еду Романовым опять стали носить из исполкомовской столовой. И снова все то же: всем по две котлеты, вермишель или макароны, сдобренные рапсовым, иногда конопляным маслом. Два раза приносили муку от неизвестных благодетелей и жертвователей – чаще всего, крестьян, передававших им через церковного старосту куличи, пироги, курники, два раза передавали сливочное масло и яйца. С того дня, когда сменили охрану и вместо Авдеева комендантом был назначен Юровский, он разрешил монахиням приносить только молоко.

Когда принесли муку, Романовы устроили себе праздник. С утра стали печь хлеб. Повар Харитонов, после долгих уговоров, разрешил месить тесто Татьяне и Анастасии. Дочери перепачкались мукой с ног до головы, но тесто замесили, хлеб взошел и, к всеобщему восторгу, вышел очень вкусным. Николай так удивился, что даже отметил этот факт в дневнике.



– Здравия всем желаю, – сказал Николай, придвинул к себе тарелку и промурлыкал под нос:



А поутру она улыбалась

На балконе своем, как всегда.

Над цветком она изгибалась,

И лилася из лейки…





Но, поймав взгляд жены, замолчал и виновато улыбнулся.

– Ну-с, – оглядел он сидящих за столом. – Кто сегодня?

Поднялась Татьяна и вполголоса мягким грудным голосом произнесла речитативом:



Отче наш, иже еси на небесех!

Да святится имя Твое,

Да приидет Царствие Твое,

Да будет Воля Твоя

Яко на Земли, тако и на Небеси…





– … Да будет воля Твоя яко на Небеси, тако и на Земли, – сурово поправила Александра.

Татьяна чуть присела, согласно кивнула, но поправляться не стала и продолжила:



Хлеб наш насущный даждь нам днесь

И остави нам долги наши,

Яко мы оставляем должником нашим,

И не введи нас во искушение,

Но избави нас от лукавого…





Все сидящие за столом тихими нестройным хором подхватили, одновременно крестясь:

– «Яко Сила Твоя и Слава и Царство Твое во веки веков! Аминь!»

Некоторое время ели или пытались есть молча. Сегодня из монастыря ничего не было.

– А больше всех, как всегда, повезло Машке! – пробасил Алексей, тыча вилкой в вермишель. Свою котлету он сразу разломил на кусочки и съел. Вермишель сегодня вызывала у него особенное отвращение.

Он видел, что мать с таким же чувством приступила к своей вермишели – к такой же скользкой, липкой и холодной. Но для нее еды больше не было. Ее котлеты ежедневно делились так: одну по молчаливому уговору давали отцу, он съедал ее с видимой бодростью и даже аппетитом, но иногда отдавал свою дополнительную долю Боткину, Труппу или поваренку Лене. И каждый раз надоедливо повторялся один и тот же ритуал: тот, кому предлагалась лишняя котлета, по нескольку раз отказывался от добавки, и тогда Николай, твердо глядя в глаза немигающим ясным взглядом Боткину или слуге, и спрашивал:

– Евгений Сергеевич (если отказывался Боткин) или Алоизий Егорыч (если отказывался Трупп), я должен нижайше просить вас о милости? В таком случае прошу. Нижайше!

Единственным, кто не затруднял Николая церемониями, был поваренок. Леня брал добавку сразу, и тут же она исчезала: мальчик рос и постоянно хотел есть.

Вторую котлету разыгрывали между детьми. Девочки нередко уступали друг другу, но чаще всего Алексею. Он был всего на три года старше поваренка, но ел по-прежнему очень плохо – с трудом и понуканиями. Когда котлета доставалась Ольге, она неизменно от нее отказывалась – у нее были свои причины. По вечерам она надолго останавливалась у окна, хотя в него ничего не было видно: еще Авдеев приказал окна закрасить, поэтому казалось, что дом снаружи постоянно окутан туманом. Ольга пыталась разглядеть сквозь краску заходящее солнце, но не видела, отчего накатывала грусть и слезы сами катились по щекам, не принося облегчения. Тайком, чтоб никто не видел (но все равно видели все), она доставала свое маленькое складное зеркальце и с беспокойством изучала свое лицо. Ей казалось, что оно становится с каждым днем больше и округляется неуклонно, и Ольга не могла понять, отчего это происходит – полнеет она или просто внешность меняется с возрастом. Мария однажды, подкравшись на цыпочках, заглянула из-за плеча сестры в зеркальце и, сделав большие глаза, с ужасом восторга ахнула и сказала благоговейным шепотом:

– Это у тебя от большого ума!

Тут же подскочила Анастасия, тоже успела глянуть в зеркальце, прежде чем Ольга его закрыла, и сокрушенно заохала:

– Ох-ох! Не пойму, откуда же нам солнце светит!..

На что Ольга молча ответила сестре удивленно-снисходительной улыбкой, в которой, впрочем, можно было прочесть затаенную обиду. Анастасия виновато обняла ее и зачастила:

– Ну, Олька, Оленька… Ты ведь, в самом деле, для нас всех самое большое солнышко! Вот и Джим тебе скажет, – она выпустила талию сестры, схватила свою крошечную курносую собачку, которая безмятежно похрапывала на ее кровати, но на собственной подушке – лиловой, с вышитым на ней крестиком изображением грозного зубастого пса. – Смотри! Он то же самое говорит!..

Джим спросонок сказал то же самое – несколько раз гавкнул своим тяжелым и страшным, словно у волкодава, басом.

– А я? – вопрошала Анастасия. – Ты на меня посмотри! Какая я толстая стала! Нет, я просто жирная, как барсучиха, – даже на людях неприлично показаться!.. А? Ведь неприлично, да?

Ольга нежно обняла ее и молча поцеловала.



Сегодня третья котлета досталась Ольге, она тихонько отодвинула ее Татьяне, та подцепила котлету вилкой, на которой не хватало одного зуба, и шлепнула в тарелку Марии. Мария подумала и спросила взглядом Анастасию: «Хочешь?» Но та указала кончиком языка на Алексея. Он разгадал молчаливый диалог сестер и затряс головой. Кроме всего прочего, у него сегодня разболелось колено, но он старался не подавать виду.

– Надоело!.. – сказал он. – Ничего на свете не хочу. Эй, Лика! Леонид-спартанец! Где ты?

Из коридора появился поваренок.

– Тута я, Алексей Николаевич!

– Сегодня, Синдбад-мореход, больше всех повезло все-таки не Машке, а тебе! – сказал Алексей, отодвигая в сторону тарелку, на которой уже лежала призовая котлета.

Алексей любил придумывать поваренку прозвища. Когда Александра впервые услышала, что он назвал Седнева Синдбадом, она потом около часа осторожно допытывалась: откуда он взял Синдбада? Она ненавязчиво, но строго контролировала все чтение сына, и опасные «Тысяча и одна ночь» мимо нее никак проскочить не могли. В конце концов, Алексей убедил мать, что это историческое имя он встретил в какой-то совсем другой книжке, а в какой – не помнит. На самом деле, помнил очень хорошо. Он успел прочесть целых шесть томов запрещенных арабских сказок еще дома, в кустах Царскосельского парка, куда ему тайком таскал книги в красных сафьяновых переплетах его товарищ по играм – кадет морского корпуса Макаров, от которого Алексей в феврале прошлого года заразился корью.

Но не успел Синдбад проглотить приз – на пороге появился Юровский, как всегда, во всем черном, сдержанно-приветливый, непрерывно ощупывающий острым взглядом карих глаз и людей, и предметы. «Черный человек», – назвала его Татьяна, но неожиданно ей возразила тогда Ольга, заявив, что Юровский ей кажется самым приличным из их тюремщиков, хотя прибавила: «Я от него постоянно чего-то жду. Какой-то серьезной перемены в нашей жизни».

– Доброе утро! – обратился Юровский ко всем сразу, и ему нестройно ответили. – Как прошла ваша нынешняя ночь?

– Необычайно интересно! – ответила за всех Мария.

– В самом деле? – поднял брови Юровский.

– Больше вам скажу, товарищ гражданин Юровский: она прошла просто не на шутку увлекательно! – ответила Мария с бесконечно вдохновенным видом, словно приглашая Юровского в заговорщики, хотя давно убедилась: сэтим-то комиссаром ей явно не повезло.

– Вот как! – заметил Юровский. – И что же, смею спросить, вас так развлекло?

– Мы за клопами охотились! – сбил интригу Алексей.

– Что вы говорите! – снова поднял брови комендант. – Таки за клопами?

И оглядел присутствующих. Все замолчали. Только Николай в ответ вздохнул и широко развел руками: так вот, что тут поделаешь – было такое.

– Ой, как нехорошо! – покачал головой Юровский. – Ой, нехорошо, нехорошо!

Тут, словно во время урока, подняла руку Анастасия.

– Да? – спросил Юровский. – Что вы хотите сказать? Или спросить?

– А разве за клопами охотиться запрещено? – наивно спросила она.

– С чего вы взяли, Анастасия Николаевна, что запрещено? – спросил Юровский. – Или я вас не понял?

– Вы же сами сказали: «нехорошо»!

Юровский усмехнулся и терпеливо объяснил:

– Очень нехорошо то, что они у вас появились. Очень отвратительно! Видно, кто-то из охраны их сюда занес… из своего дома. Это свидетельство большого недостатка в работе тех, кто распоряжается вашим бытом и организовывает вам бытовые условия. Это мой недостаток как коменданта. Вы должны были мне пожаловаться сразу. Давно вы мучаетесь? – сочувственно обратился он к Марии.

– А мы не успели помучаться, – засмеялась она. – Мы их только позавчера обнаружили.

– Мы их раньше никогда не видели, – пробасил Алексей. – Когда проснулись от их укусов, ничего понять не могли. Нам вот Алоизий Егорович все объяснил. Это насекомые-кровопийцы. Паразиты. Заводятся там, где не хватает чистоты и аккуратности. Но у нас до сих пор все было чисто.

Юровский перевел взгляд на Труппа, и тот виновато кивнул.

– Прошу меня извинить, конечно, – сказал Юровский. – Нужно навести порядок. Но этим я могу заняться только завтра. Я дам распоряжения. Потерпите, пожалуйста, до завтра! А сегодня пришлю помыть полы и прибрать, по возможности, почище. Пока же советую один хороший способ – я его сам испробовал, когда содержался в царской… – он бросил искоса быстрый взгляд на Николая, – то есть, в старорежимной тюрьме. Нужно ножки кровати на ночь поставить в блюдечки с водой. Клопы плавать не умеют. И не смогут преодолеть настоящее море для них и забраться к вам на кровать.

– Замечательно! – восхитилась Мария. – Вот и посмотрим! Проведем опыты.

– Но имейте в виду, – предупредил ее Юровский. – Клоп – тварь сообразительная. Когда увидит, что через воду ему на вашу постель не проникнуть, он попытается сделать это по воздуху.

– А разве они летают? – спросил Алексей. – У них же нет крыльев.

– Не летают, а падают, – пояснил Юровский. – Заберутся по стенке на потолок над вашей кроватью и падают прямо на вас. Вы даже не почувствуете, как он упал. А они кровь из вас сосут, – усмехнулся Юровский. – Настоящие эксплуататоры. Как при старом режиме.

Александра слушала Юровского с выражением нарастающего ужаса на лице. Что такое клоп, она прекрасно знала с детства – этот враг человеческий очень любит перины, без которой не может обойтись ни одна немецкая семья, даже самая бедная. Истинное наслаждение сном Александра испытала только в России. Муж ей сказал, что он только от нее впервые узнал, что такое клоп.

И, отвечая прежде всего ей, Юровский еще раз заверил:

– Прошу вас не беспокоиться. Сегодня ночью вам поможет мое средство, а завтра вас уже ни один клоп не тронет.

И внезапно осознав, как странно прозвучало его обещание, он согнал со своего лица всякое выражение, – словно надел мертвую маску, только коричнево-загорелую.

Александра, у которой в последнее время обострилась интуиция, почувствовала сердцем легкий укол тревоги. Она вопросительно глянула на Ольгу, но дочь только пожала едва заметно плечами и чуть улыбнулась.

– Ну что же, – поспешно перевел разговор на другую тему комендант. – Приступим к нашему приятному ежедневному ритуалу. Не возражаете?

– Как будет угодно, – кивнул Николай.

Трупп принес и поставил на стол шкатулку, опечатанную воском. Там были драгоценности семьи: их Романовы держали открыто.



Когда Авдеева сменил Юровский, новый комендант сразу заявил:

– О кражах забудьте. Виновные наказаны. Большая часть их расстреляна.

Александра вздрогнула, лицо ее пошло красными пятнами, побледнела Ольга, помрачнели все остальные.

– Зачем же так?.. – проговорила Александра. – Разве жизнь человеческая стоит блестящий камешек?

– Таковы сейчас времена, – веско произнес комендант. – Строгие времена! По-другому нельзя. Сегодня камешек или колечко украли. А завтра зарежут вас – ночью, кинжалом в собственной постели! И не одну вас, а всю вашу семью – с доктором и прислугой.

Никто, конечно, не был расстрелян, но Юровскому была интересна реакция Романовых.

– Тем не менее, Ordnung muss sein[184]! – заявил он. – Не возражаете?

Александра энергично закивала:

– Naturlich, naturlich! Коньечно! Всегда дольжен sein!

– Вот и хорошо! – одобрил Юровский. – В этом ящике вы будете хранить все свои драгоценности, повторяю – все! Мы составим опись, запечатаем и будем проверять их наличие каждый день. Кроме меня, никто не имеет права нарушить печать – это будет считаться преступлением против постановления советской власти.

– И мы тоже не имеем права? – спросила озадаченно Татьяна.

– И вы тоже, – ласково улыбнувшись, подтвердил Юровский. – Закон обязателен для всех. За нарушение – расстрел. Я вам только что объяснил.

– Но… – попытался протестовать Николай. – Сие ведь наши личные вещи. Личная собственность… Я читал в одной красной газете, что обобществлению подлежит только частная собственность, то есть средства производства. Но не личная.

– Вы в этом уверены? – не скрывая иронии, спросил Юровский. – Сообщаю вам: теоретически вопрос еще не решен окончательно. Но в нашем случае дело совсем другое. Ваша драгоценная личная собственность есть большая валютная ценность для нового государства. И советская власть еще не решила судьбу этих драгоценностей – конфисковать все или что-то оставить вам. А пока нужно подчиниться правилам содержания арестованных. Новых правил у нас еще нет, так что будем соблюдать пока старые. В царских, то есть в старорежимных тюрьмах заключенным не разрешалось при себе держать ценности. Я думаю, это было правильно. Как вы считаете, Николай Александрович? – учтиво спросил он Николая.

– М-м-м, – только и выговорил Николай.

– Вы в первый раз в заключении? Не приходилось сидеть в царской тюрьме? – с наивным выражением лица спросил Юровский.

– М-м-м-м, – снова извлек из себя Николай и слегка покраснел – вопрос коменданта показался ему не умным и не смешным, а скорее – подловатым.

– Понятно. А мне вот пришлось. И правила я усвоил, – сообщил Юровский. – Это были обоснованные и во многом разумные правила.

– Aber! Но!.. – взволнованно вступила в разговор Александра. – Как же мене снять этот колец? – она показала обручальное кольцо, впившееся в палец правой руки. – И этот? – она показала перстень на левом указательном пальце. – Я не могу его снимайт! Finger[185] распухайт! Надо рубать палец? Да?

– Не надо, – успокоил ее Юровский. – Есть получше способы. Ежели пожелаете, то наш фельдшер может его просто вам отрезать – быстро и красиво! И, главное, гигиенично. По-врачебному, у профессионалов, это называется… резание… Нет! Резак…

– Резекция, – мягко подсказала Ольга. – Но точнее – ампутация или фалангоэктомия.

– Надо же – правильно! Именно резекция и ампутация, – удивился Юровский. – Откуда вы знаете такие ученые слова? А про фалангоэктомию я даже не слышал.

– Она обязана знать такие слова, – заявила Александра. – Я и мои дочери, кроме бывшего нашего положения, можно правду сказать, – рабочие люди.

– То есть? Вы – «рабочие люди»? – еще больше удивился комендант. – Как это может быть?

– Каждая из нас имеет хорошую профессию – die Krankenschwester: это есть медицинская сестра, милосердная. Мы прошли польний учебный курс и практику.

– Настоящий курс? – не поверил комендант. – Или просто так наряжались в сестру, – чтоб на карточку фотографироваться?

– Вы очень неправильно думаете! – обиделась Александра. – Разве я имею право обманывайт про такие дела? У меня и у дочек есть der Schein – токумент такой, специальный. Могу показать, если вам захочется. Ми имеем полный законный право работать в im Krankenhause – в госпиталь. И получать денег за труд. Как все нормальные люди!

Юровскому показалось, что последние слова она произнесла с оттенком гордости, и немного смутился.

– Прошу вас, гражданка Романова, не считать, что я хотел вас обидеть, – мягко проговорил он. – Просто это так непривычно слышать. Вы – и вдруг сестра милосердия! Это ведь тяжелая работа.

– Та-та! Нелегкая! – подтвердила Александра. – Уж мы-то с девочками хорошо знаем! Моя старшая и я к тому же – не просто милосердные сестры, а хирургические. Два года большая работа – санитарный поезд, военно-полевой госпитал… в простой палатка, операции, ампутации – по пять раз в день.… Так что, – она вздохнула, – если мы… когда-то… когда-нибудь отсюда выйдем… из этого дома, то, – голос ее окреп, – мы всегда можем честно заработать себе на честный кусок хлеба. Наша профессия нужна везде и всегда.

– Вот как? – с невольным уважением проговорил Юровский. – Я и не догадывался. Промежду прочим, я тоже учился на фельдшера. В Германии. Только вот закончить не удалось, и практики нет никакой. Вот на вашем пальце заодно и попрактиковался бы, – усмехнулся он.

Александра растерянно обернулась к мужу, Николай брезгливо глянул на Юровского и отвернулся, ощутив, что язык у него внезапно стал шершавым, словно наждачный камень. Девочки тоже были явно не в восторге от предложения коменданта. И только Алексей насквозь прожег коменданта взглядом. «Ого! – подумал Юровский: он физически почувствовал тепловой толчок этого взгляда. – Да ты, оказывается, звереныш. Что бы ты со мной сделал, если бы тебе досталась власть? Как расправлялся с революционерами? Хотя… с другой стороны, мальчик хочет защитить мать – это понятно, естественно… Правильно». И добавил, стараясь улыбнуться как можно приветливее:

– Это была шутка. Я пошутил. Не надо обижаться. Пусть кольцо и перстень остаются у вас, гражданка Романова, раз уж вы не можете их снять. Советская власть передает их вам на временное хранение, но строго спросит в случае пропажи. Даже несмотря на то, что у вас рабочая профессия.

И не давая никому опомниться, жестко заявил, словно захлопнул тяжелую железную дверь:

– Наличие драгоценностей будем проверять каждый день!



Сейчас он просмотрел шкатулку на удивление небрежно и быстро, чего никогда не было. И Александра почувствовала, будто теперь в сердце ей вонзили раскаленный гвоздь. Тем не менее, она спокойно, с совершенно равнодушным видом продемонстрировала коменданту свои пальцы. Обручальное кольцо и перстень с гранатом, окруженным мелкими бриллиантами, были на месте.

– Хорошо! Все здесь имеется, как было, – сказал Юровский. – Все очень хорошо. Порядок имеет место. Все очень хорошо! – повторил он. – Только… вот что должен сказать вам – уже на другую тему: в городе анархисты стали пошаливать. Только с эсерами покончили, а тут новые хлопоты – анархисты, – и он улыбнулся, обращаясь к Николаю, словно ища у него сочувствия.

Николай кивнул:

– Да, с этими анархистами… в самом деле… – пробормотал он.

– Разберемся! – заверил его Юровский. – Главное, чтобы они до вас не смогли добраться.

– А что, есть такая возможность? То есть, опасность? – робко спросила Татьяна.

Юровский посмотрел на нее внезапно потеплевшим взглядом и в очередной раз отметил, что она – самая красивая из всех дочерей. Он запретил себе любое проявление каких-либо эмоций во время исполнения служебных обязанностей. И потому он не позволял самому себе признаться, что Татьяна ему нравится. И если бы не революция и его долг перед мировым пролетариатом, он бы похитил Татьяну из этого проклятого дома и скрылся с ней где-нибудь на краю земли, куда не добрались бы ни Голощекин, ни Дзержинский, ни даже Ленин с самим Карлом Марксом.

– Опасность небольшая, – успокоил он Татьяну. – Но все-таки есть. Однако смею заметить, она не больше той, которую представлял для всех нас «une officiere»[186].

Николай и Александра обмерли. Девочки тоже испугались. Побледневшая Татьяна приоткрыла рот, словно собиралась сказать ему что-то умоляющее, но боялась произнести хоть слово, и потому умоляла взглядом о снисхождении: ведь это она писала по-французски ответы для «une officiere», не подозревая, что вступила в переписку с провокаторами из чека. Один только Алексей не дрогнул, и Юровский оценил выдержку мальчика.

– Что вы имеете в виду? – чуть осипшим голосом спросил Николай. И уже тверже: – Не понимаю вас, Яков Михайлович! Какой офицер? Извольте прояснить, если не трудно.

– Какой? Да тот самый, – самым доброжелательным тоном ответил Юровский. – «Один офицер». Или, точнее, «некий офицер». Который обещал, да не пришел.

– Нам неизвестен… я не знаю никакого офицера! – слабо запротестовал Николай. – Откуда он не пришел? И куда шел?

– Ниоткуда… Конечно, вы не знаете, – согласился Юровский. – Кто его знает? Да никто его не знает! Только не придет он никогда… Но может прийти другой. Не хуже. А, может, и лучше… – равнодушным, а потому особенно многозначительным голосом добавил Юровский. – Ну, все! – неожиданно резко оборвал он сам себя. – Мне пора. Прошу извинить. Леонид, – обратился он к поваренку. – Пойдешь со мной.

Мальчик ничего не ответил, только смотрел испуганно то на Юровского, то на Николая и Александру, то на Харитонова.

– А куда? – наконец спросил мальчик шепотом.

– Та-та! – всполошилась Александра. – Кута?! Зачем вам мальшик? Мальшик вам не надо!

– Мне – нет, – согласился Юровский. – Но тут приехал его дядя, и он хочет повидать племянника.

– Приехал мой дядя? – вскрикнул поваренок. – Где он?

– Да здесь, недалеко, – сказал Юровский. – В гостинице. Американской.

Александра схватила под столом мужа за руку и вонзилась ногтями в его ладонь. Николай другой рукой ласково погладил ее одеревеневшие пальцы. Лицо у него оставалось неподвижным, как у египетской статуи.

– Так ведь!.. – воскликнул Алексей, но, встретившись глазами со страшным взглядом Марии, запнулся.

– Что? – обернулся Юровский, который уже был вместе с поваренком у двери.

– Алексею не с кем играть! Он и так умирает от скуки! А теперь без товарища, – звонко заявила Анастасия. – Вы надолго его уводите-то?

– О, совсем ненадолго, – успокоил ее Юровский. – Вот повидается с дядей и вернется. Уже завтра и вернется. Так что не умирайте! Даже от скуки. Доживете до завтра, Алексей Николаевич? – спросил он у Алексея, смотревшего на него огромными горящими глазами.

– Я-то доживу, – с вызовом ответил Алексей. – Главное, чтобы вы дожили!

Юровский хотел было ему ответить, но махнул рукой и вышел.



В коридоре коменданту встретился красноармеец, который нес лукошко, полное белоснежных куриных яиц.

– Вот, товарищ комендант. Из монастыря. Несу арестантам.

– Погоди, сынок, – остановил его Юровский. – Монашкам что сказал?

– Как вы велели: больше носить не надо.

– Правильно. Яйца отнеси в караульную.

– А не Романовым?

– Я же сказал тебе ясно, – ласково произнес Юровский. – В караульную.



Некоторое время никто из Романовых не мог произнести ни слова. Молчали и слуги. Только доктор Боткин медленно перекрестился на икону Богородицы и вздохнул.

– Иван Дмитриевич Седнев… – начал было Николай.

– Мы знаем, ваше величество, – тихо отозвался Боткин. – Мы всё знаем.

Николай обвел взглядом Боткина, повара Харитонова, Труппа, горничную Демидову. Все они были совершенно спокойны, будто ничего только что не произошло, а Анна Стефановна Демидова, встретившись взглядом с Николаем, даже слегка ободряюще ему улыбнулась. Значит, все они тоже знали, что дядя мальчика расстрелян в местной тюрьме еще в начале июня и никак не мог приехать сегодня на свидание с племянником. «Но Леня вернется завтра, – повторил Николай. – Клопов будут травить завтра. А еще может завтра или еще когда прийти «некий офицер». Как сие понимать? Вместо того придет, кто не пришел тогда? Когда обещал нас спасти, но не пришел? А другой придет? Надежда… Конечно! О, Господи, конечно, Юровский хотел что-то очень важное сказать или хотя бы намекнуть, но не решился: слишком много свидетелей. Завтра! Что же он обещает назавтра? Главное ясно – оно наступит!» – окончательно убедил себя Николай и почти успокоился.



Юровский ушел недовольным собой. Он намеренно выбирал такие слова, чтобы их можно было истолковать по-разному. И именно в том смысле, как их очень хотелось Романовым. «Жестоко, наверное, – размышлял комендант, ведя Леню Седнева за руку. – Хотя… пусть. Так им будет легче. А потом уже будет им все равно».

Пройдя в караульную, Юровский сказал своему помощнику Никулину:

– Ну, сынок!.. Сегодня вечером все решено.

Никулин помолчал, глядя на коменданта.

– А как? – наконец тихо спросил он.

– Да вот сейчас с тобой и подумаем, – вздохнул Юровский. – Отведи-ка парнишку к Попову[187]. Пусть поживет там до завтра. Скажи ребятам, чтоб покормили. Отправим его к родственникам.

– А дядя? – шепотом спросил Леня. – Вы же сказали, там меня дядя мой дожидается…

– А он, понимаешь, сынок, еще не пришел, – ответил комендант. – Обещал сегодня, да видно, придет завтра. Ничего, там тебе не будет скучно.

– А когда я вернусь к Алексею Николаевичу? – уже смелее спросил мальчик. – Тоже завтра? Он без меня будет скучать.

– Да-да, тоже завтра. Иди.



Появился Ермаков – шумный, физиономия красная, веселый, но была в его веселье какая-то истеричность. С ним начальник охраны Павел Медведев.

– Ага! Вот и все командеры здесь! – крикнул Ермаков с порога. – Что приуныли-то? Такое событие, такой театр ожидается!.. А у них рожи прокисли, как прошлогодний квас.

– Прекрати шуметь, Петр Захарович, – недовольно произнес Юровский. – Здесь не базарный балаган. – Он внимательно всмотрелся в лицо Ермакова и остался недоволен. – Ты случайно не выпил? А? Честно! Денатурат? Или самогон? Что пил?

– Да брось ты! – отмахнулся Ермаков. – Стопарь к обеду – разве считается? И вообще, вопросы твои, товарищ чекист, которые ты задаешь товарищу военному комиссару, совершенно не к месту. Для таких вопросов у меня есть свой командер – военный комиссар красного Урала товарищ Голощекин!

Юровский терпеливо дослушал его, решив не вступать в пустопорожние объяснения.

– Постановление принес? – спросил он.

– Какое еще?

– Постановление Уралисполкома. От Белобородова Александра Георгиевича. Ты там был?

– Нет. Белобородов сказал по телефону, что постановление будет готово к ночи. Поэтому я от Голощекина сразу сюда, – пояснил Ермаков.

– Задача ясна?

– А то как же! Яснее не бывает, – сказал Ермаков. – Филипп задачу поставил. Расход – и чтоб никаких следов!

– Правильно понимаешь задачу. Сам-то готов?

– А ты как думал? Мои люди уже на месте! – заявил Ермаков.

– Где это?

– Урочище Четырех Братьев. Знаешь? – но так как Юровский не ответил, то пояснил: – верст пятнадцать-двадцать на север.

– А не слишком ли близко от города?

– Нормально! – уверенно заявил Ермаков. – Место хорошее. Старые старательские шахты. Там мы их, голубчиков, и обратим в пыль и прах. Откуда пришли, туда и вернутся. Все как в Библии. Главный сжигатель будет на месте к двум ночи по новому времени. Нужно только литров двести бензина и пару-тройку бочек серной кислоты. А вот это я не знаю, где взять.

– Не много ли хочешь? – усмехнулся Юровский.

– Слушай, Яков! – недовольно заявил Ермаков. – Мне лично ничего не надо. Я ничего для себя лично – не хочу. Так поджигальщик наш главный, Лютов, сказал. Ищи горючку.

Юровский снял трубку и велел соединить себя с Войковым.

– Тут имеется прием народного комиссара за снабжением, – услышал он прелестный женский голос, говоривший с сильным акцентом.

Услышав, кто звонит, секретарша подключила Войкова немедленно.

– Маловато просишь, товарищ Яков, – в раздумье произнес Войков. – Дам тебе еще двести керосина и бочку кислоты. Куда подогнать?

– Прямо сюда. К Ипатьеву.



После комендант позвонил Белобородову.

– Что там с постановлением? – спросил он.

– Готово постановление, – ответил Белобородов.

– А почему не дал Ермакову?

– Понимаешь… – замялся Белобородов. – Все-таки мы тут решили, что без центра никак нельзя. Надо хоть в известность поставить, хоть намекнуть. Филипп у нас парень смелый, бесстрашный революционер, но этого, боюсь, маловато. Пришьют еще контру потом… Или превышение.

– И что же сейчас у тебя?

– Да как на зло – нет связи с Москвой. Никакой. Представляешь?

– Бывает. А чего ждешь? – проговорил Юровский. – Надо какие-то меры принимать.

– Принимаем, – успокоил Белобородов. – Филипп тут вовсю старается. Сейчас пробуем связаться с Кремлем через Питер – через Зиновьева. Григорий Евсеевич обещал дать нам провод Свердлова или Ленина через петроградский телеграф. Тогда и постановление получишь.

– Жду. Теперь все от тебя зависит.

Юровский положил трубку, крутанул ручку, помолчал и почувствовал, как у него явно улучшается настроение. Значит, дело нельзя считать окончательно решенным. А, в самом деле, вдруг Троцкий и Ленин все отменят? Что такое Свердлов против них? Просто еврейский выскочка. А эти могут решать вопросы реально и окончательно. У одного в руках – армия, у другого партия. А у Свердлова, кроме Голощекина, никого и ничего. Но тут же Юровский огорчился, подумав: «Отменят в Москве постановление или нет, все равно придется выполнять решение исполкома. Ничего не поделать – законное решение законной власти».

И пробормотал, говоря самому себе:

– Так что неизвестно – будем завтра давить клопов и играть с поваренком или нет…

– Ты чего это? – удивился Ермаков. – Каких клопов варить с поваром собрался?

– А? – словно впервые увидел его Юровский. – Клопов? Да так, – усмехнулся он. – Никаких. Просто вспомнил один еврейский анекдот.

– Расскажи! – потребовал Ермаков. – У вас бывают интересные байки про евреев. Мне нравятся.

– Потом как-нибудь, – отмахнулся Юровский. – Это очень старый анекдот. Неинтересный.

И совсем повеселевшим голосом спросил:

– Ну, так на чем мы остановились, Петр Захарович? Что у тебя еще? Есть какие трудности?

– С машиной у меня, – сказал Ермаков. – Не знаю, что и как получится. То есть, у меня машина есть – старый фиат, грузовик малого типа. Но не уверен, уместим ли всех.

– Почему не уверен? Почему так думаешь?

– А сколько их? Кандидатов?

Юровский поморщился – Ермаков начинал действовать ему на нервы.

– Семеро.

– Не ошибаешься? – удивился Ермаков.

– Нет. Семеро.

– Я думал, двенадцать.

– Откуда ты столько насчитал? – спросил Юровский.

– Давай считать вместе, – Ермаков стал загибать пальцы на правой руке. – Кровавый – один, немка – два, четыре девки, один пацан…

– Семеро.

– А второй пацан?

– Отменяется, – сказал Юровский.

– Тогда еще два холуя, лекарь и фрейлина. Одиннадцать.

– Эти тоже отменяются.

Ермаков с подозрением посмотрел на Юровского.

– Ты это сам решил? – неожиданно спросил он.

– С какой стати сам? – пробасил Юровский, уже не скрывая раздражения. – Все решил президиум исполкома. Решение советской власти. Оно для нас – закон. Я ж тебе сказал: ты должен привезти мне постановление.

– Я-то привезу, – с вызовом заявил Ермаков. – У меня еще время есть. Но ты здесь тоже не очень-то вольничай. Если что – персонально ответишь.

– Уже отвечаю. Персонально, – медленно вскипая, ответил Юровский. – Ну, все! Хватит болтовни! Собрался? Давай за работу! Голова есть? Пусть тоже работает, – приказал он. – Какие будут предложения по конкретным деталям исполнения?

Оказалось, что предложений у верх-исетского военкома нет никаких. Он с четверть часа чесал в затылке и, наконец, что-то вычесал.

– Делаем так… – заговорил Ермаков.

В комендантскую вошли Кудрин и Никулин.

– Вы как раз ко времени, сынки! – отметил Юровский. – Давайте-ка предложения по порядку исполнения задачи. Как будем действовать?

Но Кудрин и Никулин тоже, словно в рот воды набрали. Так все и сидели в духоте караулки, бессмысленно глядя друг на друга и обливаясь потом. Было слышно, как об оконное стекло бьется громадная синяя муха. За ней, не отрываясь, наблюдал Ермаков. Потом встал, подошел к окну и с хрустом раздавил муху пальцем.

– Трупная, – сообщил он, разглядывая мокрое пятно на стекле. – Ишь, примчалась загодя! И откуда они все так быстро узнают? Шпионов своих, что ли, рассылают?

– Рассылают, рассылают! – усмехнулся Медведев.

– Так, внимание! Предлагаю! – вдруг командирским тоном заговорил Ермаков. – Стало быть, чтоб без лишнего шума… Надо их, «артистов нашего театра», забросать гранатами.

– Прямо в доме, в комнате? – спросил Юровский.

– А где ж еще?

– Так, по-твоему, без шума будет? – усомнился Никулин.

– А… Ну, значит, я… – отступил Ермаков. – Я по-другому хотел сказать. Но тогда давай сначала ты! – ткнул он пальцем в сторону Никулина. – А я потом уточню свое.

Но тот ничего не придумал.

– Делать все надо, действительно, без шума, тихо, – проговорил Юровский. – Для таких случаев лучше всего холодное оружие. Штык или кинжал. И заколоть их всех во сне – в прямо кроватях. Чтоб сразу – без мучений и криков. А от твоего варианта, Петр, грохот станет на весь город. Народ подумает: чехи ворвались. Поднимется стрельба, красная гвардия и отряды чека друг в друга палить начнут.

Ермаков расхохотался.

– Точно! – заявил он. – Ты прав, Юровский! Так и будет. Ну, давай все-таки сделаем по-моему! Все же повеселее.

– Ты что же – не слышал, что я тебе сказал? – спросил Юровский.

– Ну? – криво усмехнулся Ермаков. – Что ты там еще мне сказал?

– Чтоб балаган не устраивал. Не на ярмарке.

– Полегче, полегче! – угрожающе повысил голос Ермаков. Теперь от него ясно запахло самогоном. – Ты мне не начальство. Раскомандовался тут!..

– Ошибаешься, Петр. Повторяю специально для тебя. В последний раз повторяю. В этом здании я тебе не только начальник, но и командир, – жестко произнес Юровский. – И ты будешь выполнять мои приказы. Окажешь неповиновение – заставлю. Если понадобится – заставлю силой оружия. Понял? Не слышу! Понял?

Ермаков примирительно поднял руки.

– Ну-ну, Юровский, не кипятись! Мы же свои люди. Товарищи по партии. Одно дело делаем… Зачем на ссору обоим нарываться? На радость врагу.

– Вот и я думаю: зачем? – бесстрастно произнес Юровский. – Тогда к делу! Так что ты насчет холодного оружия?

– Какого?

– Кинжала – какого же еще! – вмешался Медведев. – Мы знаем, кто и где из них спит. Давайте определимся – кто и кого, чтоб в самый момент путаницы не вышло.

– Мне – царя! – потребовал Ермаков. – Николай Второй Кровавый и Последний обязан получить свое возмездие от карающей руки уральского пролетария!

– Нет – мне! – неожиданно возразил Кудрин. – Я тоже из пролетариев!

– Что-о-о? – вскипел Ермаков. – Ты такой пролетарий, как я папа римский!

– Да тихо вы! – прикрикнул на них Никулин. – Разорались… Палачи-любители…

– Тебя-то императором за что награждать? – раскалялся Ермаков и пошел на Кудрина, выгнув грудь. – Какие-такие у тебя такие заслуги перед советской властью? Может, ты за нее кровь проливал, как я? Нет – ты штаны протирал по конторам, когда я погибал под эсеровскими пулями! Я комиссар Верхне-Исетска, меня народ знает и уважает, рабочий класс любит, а ты – конторская крыса!.. За что тебе императора?!

– Прекратить! – загремел Юровский, и Ермаков невольно вздрогнул, словно у него над ухом выстрелила пушка. – Как не стыдно! А от тебя, сынок, я не ожидал… – укоризненно сказал он Кудрину.

Кудрин промолчал.

– Вот как мы решим, – сказал комендант, – бросим жребий.

Он достал из кармана пиджака «Тетрадь фельдшера», с которой никогда не расставался, вытащил из нее чистый лист, аккуратно разорвал на семь равных полосок и сел писать имена. Писал он медленно и неуверенно, громадными буквами, отчего Ермаков заключил, что с грамотой у Юровского плоховато. Наконец комендант свернул бумажки в трубочки, снял с гвоздя свою кожаную фуражку, перемешал в ней записки и предложил Ермакову:

– Начинай ты, раз уж так тебе хочется!

Ермаков долго шарил в фуражке, вслепую перебирая записки, потому плюнул и решился. Медленно развернул трубочку, долго смотрел на нее. Даже слишком долго.

– Ха! – торжествующе крикнул он. Сложил кукиш и поднес его к носу Кудрина. – Вот тебе царь! Выкуси! Мой Николашка!

– Неужели? – удивился Никулин.

– На! Читай! – швырнул ему записку Ермаков.

– В самом деле, – признал Никулин. – Царь твой.

Как ни странно, Кудрину досталась императрица.

– Во! – заявил он. – Все равно рядом!

Никулин вытащил записку с именем Татьяны, Медведеву выпал Алексей, Юровскому – Мария.

– Остались две девочки, – отметил комендант и приказал Никулину: – Сынок, приведи-ка Кабанова. А ты, Павел, – обратился к Медведеву, – добавь нам человека из своих.

Снова замолчали, переживая начало дела и истекая потом. Каждый медленно осознавал: разговоры кончились. Пришло в движение что-то огромное, страшное и неумолимое. И уже ничего не остановить и не изменить. Обратной дороги нет.

– Да-а-а… Это же какая кровища будет! – задумчиво подал реплику Кудрин. – Целая река.

– Да, брат, в таком деле без крови не бывает, – отозвался Юровский и сказал Медведеву: – Павел, сходи в охрану, напротив, принеси семь револьверов.

– Зачем?

– На всякий случай. Есть тут еще одна мысль. Скажу.



Медведев вскоре вернулся с револьверами, с ним пришел Кабанов, командир отделения пулеметчиков, которое размещалось тут же, в ипатьевском доме – в полуподвальной части нижнего этажа.

– Вот что, сынок, – сказал Кабанову Юровский. – Нужно освободить ваше помещение. Убери там, вынеси – кровати, пулеметы, вещи… В общем, оно должно быть пустым.

– Совсем пустым? – спросил Кабанов.

– Совсем. Только одни стены. Даю полчаса.

– А куда все перенести?

– Да куда хочешь, – ответил Юровский.

– А обратно?

Юровский отрицательно покачал головой.

– Так что это? – спросил Кабанов. – Стало быть, мы можем быть теперь вообще не нужны? Точно? Вся моя команда?

– Именно. Лавку закрываем, – подтвердил Юровский.

– Ах-ха… – понимающе выдохнул Кабанов и притих.

– Пошли, посмотрим твою комнату, сынок! – сказал комендант.

Через полчаса Юровский вернулся.

– Ну что? – спросил его Ермаков. – Что еще надумал?

– Ничего хорошего у нас не выйдет с кинжалами. Кудрин правильно говорит: получится настоящая скотобойня. А если еще с первого удара у кого не выйдет… то вообще черт знает что! Да и где сейчас взять столько кинжалов? Короче говоря, я принял решение: расстрел. Кабанов уже освобождает помещение.

– Пошли глянем! – сказал Ермаков.

Они спустились в полуподвал.

– Ну что ж, – оценил Ермаков. – Неплохо. Хорошее помещение.

Это была небольшая сводчатая комната, с полосатыми обоями. Потолок каменный. Никулин щелкнул выключателем, под потолком загорелась пыльная угольная лампочка накаливания. В помещении было единственное окно, забранное снаружи решеткой. Оно было вторым от угла дома, наполовину возвышалось над уровнем тротуара и выходило на Вознесенский переулок.

Никулин подошел к окну, осмотрел его и сказал.

– Если перед окном в переулке поставить автомобиль, никто не увидит, что здесь делается. А если запустить мотор, то и не услышит.

– Верно, сынок, дело говоришь, – одобрил Юровский. – Надо еще и охране сказать. Чтобы в нас палить не принялись, если что услышат.

– Охрану я уже предупредил, – сообщил Медведев.

Юровский подошел к правой стенке, где была еще одна дверь. Он стукнул в нее кулаком.

– А что здесь, Павел Спиридонович? – спросил он.

– Какая-то кладовка. Или чулан, – ответил Медведев.

– Ну, хватит топтаться здесь, – недовольно подал голос Ермаков. – Все тут нормально. Годится!

Они снова поднялись в комендантскую.

– До полуночи все свободны, – приказал Юровский. – Но – пределов дома не покидать! Вот еще что, Павел Спиридонович, – обратился он к Медведеву. – Нас получается шестеро. Думаю, для верности надо, чтобы на каждого приговоренного у нас было по два исполнителя. Включи из команды восьмерых. У тебя там венгры и латыши остались родионовские – вот их и возьми.

– Может, наших? Русских? – предложил Медведев и слегка смутился, вспомнив о происхождении Юровского. Но тот и бровью не повел.

– Видишь ли, Павел Спиридонович… – медленно проговорил Юровский. – Не знаю, как ты, а я так думаю: когда уж очень грязная работа предстоит, лучше своих пожалеть. Работа, что бы там Ермаков и Кудрин ни кричали, все равно грязная. Хоть и необходимая. По-другому не выходит. Так что пусть поменьше будет наших.

– Тогда, может быть… – заговорил Медведев и остановился.

– Ну. Смелее, – подбодрил Юровский. – Что ты хотел?

– Может, Ермакова и Кудрина… отчислить? Пусть одни только венгры да латыши. У меня еще и пара австрийцев есть.

Юровский скептически усмехнулся.

– Они нас с тобой первыми отчислят. Ты же видишь – им очень хочется руки в крови помыть. Это для нас с тобой нынешнее дело – задание советской власти, хоть тяжелое и отвратительное. Да все равно надо выполнять! Никуда не денешься. А для них – удовольствие. Историческая миссия, предмет гордости. Удовольствие и гордость! Dreck, а не люди, то есть «дерьмо», как говорят мои бывшие соплеменники.

Медведев передернул плечами, словно замерз в тридцатиградусную жару.

– Да, Яков, – вполголоса произнес Медведев. – Таких кроволюбцев первых надо в расход – поперед Романовых… Им же ведь все равно, кого. Хоть муху, хоть человека. Сегодня Романова, а завтра – нас…

– Все! Тихо. Не туда мы собой зашли в наших теориях. Не в ту сторону! – остановил его Юровский. – Запомни: я тебе ничего не говорил. А ты, стало быть, ничего не слышал. И не отвечал мне. А то мы с тобой, в самом деле, совсем раскисли. Для революционеров такое недопустимо.



В половине одиннадцатого в доме Ипатьева появился Голощекин.

– Докладывай! – потребовал он, усаживаясь за стол Юровского.

– Докладываю: все идет нормально, по плану, – ответил комендант. – Все рассчитано и подготовлено. Ждем только сигнала от Белобородова. И постановление.

– Как люди? Как приняли задание?

– Тоже все нормально. Только вот твой полководец Ермаков… В нем я не очень уверен.

– Почему? – удивился Голощекин.

– Мне кажется, он пришел уже выпивши. И, похоже, потихоньку добавляет. Наверное, с собой принес. Скажу тебе как человек, имеющий отношение к медицине: Ермаков из той категории, кто быстро в таких ситуациях пьянеет, но больше не от водки, а от вида и запаха крови. Накуролесить может. Заменить можно?

– Нет, – отрицательно покачал головой Голощекин. – Ничего менять уже не будем. На нем самое главное и трудное – схрон! Он все готовил. И только он все знает, что и как дальше. Кого ты еще в команду?

– Кабанов Иван. Командир группы пулеметчиков. Нормальный, надежный парень.

– Надо еще четырех, – отметил Голощекин.

– Зачем? – удивился Юровский. – Ведь приговоренных только семеро. Прислугу ведь выпускаем?

– Ах, да! – спохватился Голощекин. – Верно. Совсем забыл… Покажешь место?

– Пошли.

Они прошли в сад и по дороге столкнулись с Медведевым.

– Яков Михайлович! – обратился к коменданту Медведев. – Тут у меня… неповиновение. Двое латышей отказываются выполнять приказ.

– Что такое? – удивился Юровский.

– Да говорят, не желают они стрелять в девиц.

– Ах, так! – возмутился Голощекин. – Значит, их самих рядом с девицами поставить надо!

– Не торопись, Филипп, – остановил его Юровский. – Это мои люди, и я разберусь с ними сам. Видишь, что я тебе говорил утром? Так и получается. Думать надо!..

– А что ты говорил? – взвился Голощекин.

– Что не такое простое дело. Не каждый способен выдержать. Не у каждого найдется сил достаточно, чтоб стрелять в детей. Это не в бою.

– Но-но! – прикрикнул на него Голощекин. – Ты кто – чекист или поп? А может, тайный раввин? Как понимать твои безответственные высказывания?

– Как понимать? Как есть на самом деле, так и понимай… Павел Спиридонович! Найди сам недостающих. Все равно кого.



Осмотрев помещение, Голощекин остался доволен.

– Годится. Только смотри! – он подошел к стене против входной двери и похлопал по ней ладонью. – Стенка-то каменная.

– Да, – кивнул Юровский. – И что же?

– А то, – ответил Голощекин, – что возможен рикошет. Как бы вы и себя не переколошматили.

– В самом деле! – удивился Юровский. – Как же я не предусмотрел? Но, знаешь, Филипп, опыта нет.

– Набирайся, набирайся опыта, – насмешливо посоветовал ему Голощекин. – Каждый из вас должен выбрать цель заранее и стрелять только в сердце. Не будет и рикошета, не будет крови и лишних воплей. И все будет быстро. Пока! Через полчаса зайду.

– Так когда будет авто?

– К двенадцати, как и договаривались, – ответил Голощекин.

– Не задержи.

– Не задержу. Какой пароль для водителя, чтоб его пропустили? – спросил Голощекин.

– Пароль… – задумался Юровский. – Пусть будет пароль «трубочист».




Днем в доме Ипатьева неожиданно появились трое молчаливых и серьезных женщин с ведрами, швабрами и половыми тряпками. Их прислал сюда Юровский мыть полы. Доктор Деревенько узнал в них монахинь Новотихвинского монастыря Марию и Антонину – именно они приносили продукты. Третьей была монашествующая странница мать Георгия.

– Гла…! – вскрикнула Анастасия и испуганно зажала ладошкой себе рот. Мария больно дернула ее за руку.

– Ты нас всех погубишь! – в страхе прошептала она. И громко спросила Новосильцеву: – Можно мы будем вам помогать?

– Да не надо, барышня! – ответила Новосильцева. – Ручки-то у вас вон – больно мягкие, нежные, не для такой работы! Загрубеют, потрескаются, женихам не понравятся, разбегутся они от вас…

– И пусть! – отпарировала Анастасия. – Пусть бегут куда подальше! Кому нужны такие женихи? А вот если кто меня полюбит, то и мои грубые руки любить будет.

Новосильцева и Антонина рассмеялись, монахиня Мария промолчала.

– И вправду, – улыбнулась Новосильцева. – Кому такие женихи нужны?..

– А мы поможем мебель двигать. И ведра носить!.. Все равно нам скучно без работы.

– Ну, коли так… – согласилась мать Антонина. – Беритесь вон за ту лавку.

Весело, радостно, с шутками и смехом девочки гремели кроватями и лавками, перетаскивали с места на место столы и стулья. Долго отодвигали от стены тяжеленный дубовый комод, потом с таким же трудом водворяли на место. Звонкие голоса разносились по всему дому.

Наконец полы во всем доме были вымыты, и монахини направились к выходу. Проходя мимо Татьяны, Новосильцева шепнула:

– Скоро… Один-два дня. Не больше. Готовьтесь.



Вечерний чай Романовым подали с опозданием на полчаса. Они, как всегда, поужинали вместе с прислугой. На этот раз в полном молчании.

После ужина Николай и Александра уединились у окна.

– Ну что, родная? – тихо спросил он.

Жена молча покачала головой и прикрыла глаза.

– Наверное, мальчика мы уже никогда не увидим, – проговорила она по-английски.

– Никогда… никогда… наверное, – эхом отозвался Николай.

– Знаешь, друг мой дорогой, друг бесценный… – тихо произнесла Александра. – Я очень устала за все эти двадцать с лишним лет. Очень хочу отдохнуть. И чувствую и очень надеюсь, что скоро будет отдых.

Николаю не давали покоя загадочные слова Юровского об офицере, который может прийти.

– Он же не просто так это сказал!.. – взволнованным шепотом говорил Николай жене. – В его намеке – глубокий смысл, он очень хорошо просматривается, – твердил он с бесконечной убежденностью – Он дал знать, что нам нужно ждать… наверное… – боюсь даже допускать мысль! – освобождение? Бегство?

Александра оглядела комнату, детей, читающих вслух Салтыкова-Щедрина – книгу в руках держала Анастасия, она читала «с выражением», и сестры посмеивались, а то и хохотали в особенно интересных местах. Алексей сидел на столом и пытался писать очередное письмо своему учителю русского языка Петру Васильевичу, но делать это ему не хотелось, и он все от времени зевал так громко, что во сне вздрагивали собаки и просыпался клюющий носом в углу доктор Боткин. Бросил перо, взял балалайку, побренчал, разбудил собак, которые недовольно заворчали.

Заглянула в комнату Демидова:

– Причесываться, ваше величество? Прикажете?

– Сейчас, Нюточка моя дорогая, подожди немножечко, пожалюста…

Анна Стефановна пришла с деревянным гребнем и металлической щеткой для волос и почему-то со своей подушкой, в которой была упрятана часть драгоценностей.

– Ты чего это с подушкой? – спросил лениво Алексей.

– Так, Алексей Николаевич… – ответила она. – И не знаю, что нашло. Боязно почему-то выпускать из рук. Боюсь чего-то. Сердце ёкает.

– Пока мы живы, – назидательно сказал Алексей, – нельзя бояться. Потому что мы живы. А когда будем мертвы – тем более нечего бояться. Тогда все равно.

– Ну, вам-то проще, – сказала Демидова. – Вы все-таки мужчины!

И она села около девочек – послушать Анастасию. Демидова не понимала, о чем речь в книге, но посмеивалась, когда смеялись девочки, сначала тихонько, а потом громко и с удовольствием – за компанию.

– Так что же ты все-таки думаешь о намеках и загадках «черного человека» Юровского? Насчет «une officiere»? – снова шепотом спросил Николай, нежно поглаживая руку жене, отметив одновременно, что пальцы у нее слегка опухли – значит, снова сердце беспокоит.

– Юровский, – проговорила по-английски Александра, – Юровский мне с самого начала показался весьма и весьма приличным и порядочным человеком. Я тоже думаю, что он хотел нам дать какой-то знак. Он, безо всякого сомнения, вместе с Василием Васильевичем!

– Каким? – удивился Николай.

– Комиссаром Яковлевым.

– Без сомнения?..

– Без сомнения, – подтвердила Александра. – Он такой же благородный и верный человек. Кто еще мог прислать сюда комиссарку? Она изображает монахиню – зачем? Значит, есть опасность, значит, она рискует свободой, а может быть, и жизнью. Значит, они серьезное задумали. А что может быть серьезнее освобождения?

– Да-да-да!.. – сказал Николай с таким чувством надежды, что оно оказалось близко к отчаянию. – Я боюсь даже думать… не спугнуть бы судьбу!.. А что твоя интуиция?

Она несколько раз кивнула:

– Yes, yes, yes… – и прибавила: – Надешта. – И повторила, выговаривая слово как можно чище: – Надежда! Я совершенно и несгибаемо уверена!

Девочки прекратили чтение и посмотрели на родителей. А Александра на них – но с каким-то новым чувством. Она подумала, как же все-таки обидно: иметь драгоценностей почти на сто миллионов золотом и ходить во всем старом и обтрепанном, не имея возможности купить или заказать хорошей модистке новые платья для девочек или костюм для Алексея… но только штатский! Хватит ему таскать гимнастерку. Она скоро насквозь просвечивать будет. Не на войне все же, слава Господу! Нечего ему ходить в военном, да и Ники тоже. Им обоим нужны просто хорошие добротные костюмы – от английского или, в худшем случае, от голландского портного; рубашки нужны с накрахмаленными воротниками – с настоящими, а не гуттаперчевыми, как мода пошла… Гуттаперчевые носят те, у кого нет нормальной прачки. И обувь!.. На девочек страшно смотреть: ни дать ни взять – нищенки! С церковной паперти…

Всю их обувь давно разворовали. Часть украли в Тобольске, с остальной управились авдеевцы, и у дочерей остались только те ботинки, которые были на них. И как ни ухаживают за своей обувью – без толку, все расползается: верх потрескался, стерся кое-где добела, каблуки перекошены, подошвы шлепают. Гуталин давно кончился, и девочки смазывают свои ботиночки то остатками подсолнечного масла, то немного дегтя выпросят у охраны, и тогда Николай, смеясь, говорит: «Ну, теперь мы слились с народом окончательно! Пусть кто-нибудь теперь скажет, что наша династия далека от народа!», а Анна Демидова, сама из петербургских мещан, учуяв запах дегтя, демонстративно, прямо-таки аристократически морщит нос…

«Macht nichts[188]! – заключила Александра. – Даст Господь, скоро все кончится. Первое, что надо будет сделать, как только все кончится, – всем нам одеться и обуться!» – окончательно решила она.

Николай, все не находя сил справиться с волнением, подошел к окну. С наружной стороны от стекла отвалился кусочек краски, и сквозь чистое пятнышко он увидел, как по Вознесенскому проспекту к воротам дома Ипатьева бодро шагает главный военный комиссар Голощекин.

Он снова обернулся к жене, прижал к своим губам ее руку и прошептал:

– И знаю, и не знаю…

Александра осторожно отняла руку:

– Что бы нас ни ждало, нужно выполнять свой долг, а Бог сам решит, как дальше. Или, как говорит русский мужик… – она произнесла с трудом, но почти правильно: – Умереть захотел, но сначаля рожжь посей! – и громко добавила: – Children! Дети!

Девочки подошли ближе, Анастасия держала книжку открытой, прижимая ее к груди. Алексей бросил писать и, не выпуская ручки, обернулся в матери.

– Что бы то ни было, – значительно сказала Александра по-английски, – как бы ни двигались события, как бы ни складывалась каждая минута нашей жизни – сейчас и следующая за ней минута, мы должны исполнять свой долг… Так что сейчас все наши лекарства нужно еще раз внимательно проверить. А также наши постельные и походные подушечки.

Поставив у двери на страже Труппа, они еще внимательно осмотрели свои лифы, куда давно зашили все свои бриллианты, перещупали маленькие подушечки, где тоже находились драгоценности. Демидова достала из сундука нательную фуфайку и сказала Алексею:

– Ваше высочество, извольте примерить!

– Это что? – спросил он.

– Ваши лекарства. Против простуды. Вчера для вас сшила.

Он с интересом прощупал фуфайку, пройдясь пальцами по бриллиантам, тесно положенных друг к другу; каждый – в отдельной ячейке.

– Смотри-ка, Машка! – шепотом сказал он. – Настоящий колонтарь[189]! Саблей не пробить.

– Пушкину бы такой в свое время! – ответила Мария. – Больше бы сказок тебе пришлось учить.

Он озадаченно посмотрел на сестру, не зная, что ответить: хорошо бы, конечно, чтоб Пушкин остался жив после дуэли, но учить лишние сказки… Он не любил учиться, хотя если обещал учителю выучить урок – честно выполнял обещание. На всякий случай он ответил сестре с максимальной неопределенностью:

– Да-а… – и сказал горничной: – Анна Стефановна, ну-ка примерю!

Он сам натянул фуфайку. Демидова поправила ее на плечах, одернула рукава и обернулась к Александре.

– Спасибо, Анна Стефановна, – кивнула Александра. – Я отсюда карашо вижу: очень славно и удобно.

– Удобно! Как же! – возразил Алексей. – Тяжелая!

– Уж потерпите, Алексей Николаевич, – сказала Демидова. – Дело стоит того.

– Привыкнуть надо, – заявила Анастасия. – Помнишь, как Геракл силачом сделался?

– Конечно, помню! А то как же! – отрезал Алексей. И честно добавил: – Только сейчас забыл немножко.

– Геракл, он же Геркулес у римлян, стал каждый день таскать на спине теленка, – сообщила Анастасия. – Отметь себе – каждый день! Теленок незаметно рос, а Геракл незаметно креп. Потом обнаружил, что таскает целого быка и думает, что это теленок!

Все засмеялись.

– Хорошо, – согласился Алексей. – Буду привыкать.

Он лег на кровать, поворочался с боку на бок.

– Да, не пуховая, конечно…

Фуфайку он решил несколько дней совсем не снимать – только в ванной – и посмотреть, что получится – окрепнет он или нет.

Ольга попросила Анастасию продолжить чтение. Но та молча протянула книгу сестре и в свою очередь взглядом попросила ее сменить.

Ольга взяла книгу. Несмотря на все свое обычное спокойствие, она сегодня несколько раз останавливалась, – сбивали с толку посторонние мысли. Когда она прочла фразу Щедрина о том, что некоторые люди путают понятия «Отечество» и «ваше превосходительство», даже отец ее перебил ее:

– Да не так, не так надо читать! – нетерпеливо произнес он.

– А как? – спросила Ольга и вздохнула.

– С выражением, с выражением надо!

– Ах, папа! – опустила голову Ольга, – Прости меня, но я сегодня почему-то устала. И голоса нет совершенно.

Она передала книгу Татьяне и вышла в туалет. Обычно к этому времени охрана гасила свет в коридоре и не разрешала зажигать, но сейчас две лампочки в потолочных плафонах светились. Она потрогала дверь уборной, постучала – тихо. Вроде никого. Авдеевцы приучили их к осторожному пользованию туалетам: бывало не раз – правда, только в самом начале их пребывания здесь, – когда кто-либо из караульных затаивался в туалете, а если кто из дочерей открывал дверь, вдруг вскакивал со стульчака с расстегнутыми штанами, демонстрируя их содержимое.



Около десяти вечера помолились и легли. И, как ни странно, все уснули очень быстро и спокойно. Даже клопы почему-то никого не побеспокоили.

Юровский то смотрел в темное окно, то выходил во двор, то снова возвращался. Наконец, во втором часу ночи послышался звук автомобильного мотора. За ним – тарахтенье другого. Пришли два грузовика – один с бензином и кислотой, другой – порожний, за трупами: его загнали во двор. Груженый стал в Вознесенском переулке, загородив нижнее окно в том самом полуподвале.

Позвонил Белобородов.

– Все! – сказал он. – Можешь приступать.

– Была связь? Получилось? – спросил Юровский.

– Очень плохая – через Пермь, но все в порядке. Сейчас пришлю тебе бумагу с курьером. Распишешься в получении.

Курьер появился через двадцать минут.

Юровский расписался в получении пакета, вскрыл его и достал листок, на котором стояла подпись Белобородова и исполкомовская печать. Попутно отметив, что нужна вторая подпись – секретаря. Без нее документ формально можно считать неполноценным, но это сейчас не имело значения: завтра Белобородов может поставить хоть десяток подписей секретаря.

Он прочел медленно и внимательно.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ввиду того, что чехословацкие банды угрожают красной столице Урала Екатеринбургу и ввиду того, что коронованный палач Николай Второй может избежать народного суда, президиум Уральского Областного Совета, выполняя волю революции и народа, ПОСТАНОВИЛ: бывшего царя Николая Романова, виновного в бесчисленных кровавых преступлениях перед народом,

РАССТРЕЛЯТЬ.



Председатель президиума исполкома

А. Белобородов.



Юровский почувствовал, как по лбу его заструился горячий пот – хлынул так обильно, что залил глаза. Он вытер лоб, бросил взгляд на остальных – команда выжидающе смотрела на него.

– Жарко, – пояснил Юровский, достал носовой платок и вытер лицо и шею.

Потом перечитал постановление еще раз. И снова поток пота залил глаза. Капли падали с ресниц на листок, а он читал и перечитывал: «бывшего царя… бывшего царя…» «Бывшего царя», – повторил про себя Юровский и тут, наконец, до него дошло.

– Ну что там? – нетерпеливо спросил Ермаков. – Что ты еще надумал?

Сверкнув в его сторону глазами, Юровский взял телефонную трубку и вновь соединился с Белобородовым.

– Александр! Саша…

– Ну что там? Что еще придумал? – недовольно отозвался Белобородов. – Я уже ушел. Ты на пороге меня остановил.

– Тут… в бумаге все правильно?

– Все! А что спрашиваешь?

– Ошибки быть не может?

– Яков! – раздраженно сказал Белобородов. – Ты что, уснул там? Какая еще ошибка?! Все нормально. И центр в курсе.

– Но тут же только про один объект речь!

– Ах, вот оно что! – протянул председатель исполкома и несколько секунд поразмыслил. – Яков! – жестко продолжил Белобородов. – Выполняй приказ и не занимайся арифметикой! Так надо. У тебя столько объектов, сколько решил президиум. Сейчас к тебе подойдет Голощекин, он поможет тебе посчитать. Не обращай внимания на цифру в бумаге – действуй, как мы все условились раньше!

И Белобородов бросил трубку. Юровский услышал резкий звонок отбоя.

Он долго сидел за столом и тяжело молчал. Потом оглядел караульную и громко произнес:

– Так, товарищи! Приготовиться!

– А мы все давно готовы! – крикнул за всех Ермаков и вскочил. Он похлопал себя по поясу. За поясом у него были два нагана и один маузер.

– Да, хорошо вооружился! – засмеялся Кудрин. – Страшно смотреть.

Остальные молчали.

– Твои латыши где? – спросил Юровский Медведева.

– Сейчас приведу прямо на место, – ответил Медведев и вышел.

Юровский подошел к двери, на косяке которой была большая кнопка электрического звонка, и нажал. По всему дому пронеслись четыре долгих оглушительных трели. Шумно стуча сапогами, Юровский в сопровождении Ермакова и Никулина двинулись к Романовым.

Войдя в проходную комнату, где спал доктор Боткин, обнаружили, что он уже проснулся, был в брюках и исподней рубашке. Трясущимися руками надевал пенсне, и когда закрепил на переносице, с тревогой вгляделся в Юровского и Ермакова.

– Евгений Сергеевич! – сказал Юровский. – Простите за беспокойство, но дело важное и срочное. Пожалуйста, разбудите наших постояльцев.

– А что? А в чем дело? – встревожено спросил Боткин и поднялся с кровати.

– Как мы и опасались, в городе осложнилась обстановка. Тревожно, – сказал Юровский. – Возможна стрельба.

Боткин недоверчиво смотрел то на одного, то на другого.

– Да что ты ему еще объясняешь, товарищ Яков! – вдруг вмешался Ермаков. – Сказано тебе разбудить – иди и буди! – он вытащил из-за пояса маузер и попытался ткнуть им доктора в живот, но Юровский перехватил его руку.

– Молчать! – приказал он Ермакову шепотом, полным ярости. – И спокойнее добавил: – Ведите себя, как следует, товарищ Ермаков. Обращаю на это ваше внимание. И не пугайте людей понапрасну, – и снова обратился к Боткину:

– Евгений Сергеевич! – как можно убедительнее произнес он. – Прошу вас, извините моего сотрудника, он, кажется, вчера немного выпил на свадьбе…

Боткин молча и понимающе кивнул.

– Повторяю, – уже вполне спокойно сказал Юровский, – в городе сложилась тревожная обстановка. Ожидается выступление анархистов. Будет стрельба. Возможно, даже артиллерийская. Здание, в котором мы находимся, по нашим сведениям, избрано целью для пушек анархистов. Прошу вас разбудить семью. Пусть быстро оденутся, и мы проводим их в безопасное помещение – здесь же, на другой половине дома, в другую комнату, вниз, в полуподвальную. Там безопасно. Там мы подождем, пока пройдет тревога, и немедленно отъедем в другое, более надежное место.

– Да, я слышал звук моторов. Это за нами автомобили? – спросил Боткин.

– Совершенно верно, – ответил Юровский. – За вами, – а в голове мелькнуло: «Чистая правда – за вами!»

– Сейчас… Сию минуту, – сказал Боткин.

Он подтянул брюки, пристегнул подтяжки, подошел к двери в комнату Романовых, аккуратно постучал и вошел. Дверь до конца не закрыл. Юровский и Ермаков услышали негромкий голос доктора:

– Ваше величество… Ваше величество!.. Извольте проснуться.

– А? Что? Что? – послышался голос царя. – Это вы, Евгений Сергеевич? Что стряслось?

Боткин отвечал шепотом.

В комнате зажегся свет ночника, послышались недовольные голоса, громко что-то сказала по-английски Александра, потом тихий голос Николая:

– Но ведь он нас днем предупреждал!.. Нам надо поскорее… Сейчас я у него уточню…

Открылась дверь, и вышел Николай – в военных брюках на подтяжках, в нижней рубашке и тапочках на босу ногу.

– Яков Михайлович?.. Объясните, пожалуйста, что происходит? В чем дело? – хрипловатым со сна голосом спросил он. – Евгений Сергеевич говорит, в городе стрельба? Но мы ничего не слышали.

– Николай Александрович, – произнес Юровский. – Стрельбы пока нет, но она может начаться с минуты на минуту. Необходимо пройти в более безопасное помещение. Возможен бой…

– Да не простой бой!.. – неожиданно, с веселой истеричностью пьяного выкрикнул Ермаков. – А бой кровавый и последний!..

– Заглохнешь ты, наконец, Петр Захарович! – голосом, полным глухой ярости, прикрикнул Юровский.

Николай вопросительно посмотрел на коменданта.

– Не обращайте, пожалуйста, внимания, Николай Александрович, – обратился Юровский к Николаю. – Товарищ Ермаков иногда бывает в повышенном тонусе перед возможными боевыми действиями.

Николай, как и только что Боткин, понимающе кивнул.

– Ясно… Спасибо, Яков Михайлович, но мы предпочитаем остаться на месте, – неожиданно сказал Николай. – И никуда не ходить. Ведь вы же не эвакуируете жителей соседних домов?

Юровский опешил. Такого вопроса он не предусмотрел.

– Совершенно справедливо – не эвакуируем, – чуть подумав, согласился Юровский, – потому что их жители не представляют для анархистов и их артиллерии такой интерес, как вы и ваши дети. Нужно спуститься вниз, переждать возможную перестрелку. А потом – сейчас же вас, супругу вашу и ваших детей мы перевезем в другое, положительно более спокойное место.

Он специально с нажимом произнес «дети», будучи уверенным, что теперь-то Николай подчинится. Но он не подчинился.

– Мы подождем здесь, – упрямо повторил царь.

– Николай Александрович, – из последних сил оставаясь спокойным, произнес Юровский, железной хваткой взяв Ермакова за локоть. Тот даже не почувствовал. Похоже, он в пьяном кураже собрался открыть стрельбу немедленно. – Не стоит так рисковать жизнями жены, прислуги и детей. Если снаряд попадет в вашу спальню, а я уверен, что он обязательно попадет, так как анархистов интересует только ваша семья, расстрела которой они постоянно требуют, то вы себе своего упрямства никогда не простите. Потому что тогда уже ничего возвратить будет нельзя и далее ничего хорошего сделать тоже невозможно будет! – И многозначительно, почти шепотом произнес: – Вы меня понимаете?

И тогда Николай сдался: шепот Юровского на него подействовал магически.

– Наверное, вы правы… Безусловно, правы. Не стоит рисковать. Тем более что, если я правильно понял, – он тоже перешел на шепот, – у вас в отношении нас есть еще и особые планы?

– Есть, – подтвердил Юровский. – Вы меня правильно поняли: совершенно особые.

Лицо Николая озарилось.

– Господи, – из глаз выступили слезы и покатились по усам и бороде, – Ты услышал нас!.. Родной вы наш Яков Михайлович!.. – он порывисто шагнул к Юровскому, взял обеими руками его руку и прижал к сердцу. – Сколько вы даете нам времени?

– Максимум полчаса, – пробормотал Юровский, освобождая руку.

– Мы управимся быстрее, – торопливо пообещал Николай.

– Очень хорошо. Ждем вас на лестничной площадке. Около медведя.

– А наши вещи? – спросил Николай.

– Ваши вещи будут доставлены сейчас же вслед за вами. Относительно сохранности не волнуйтесь. Вам мое честное слово!

Николай радостно улыбнулся.

– Вот теперь-то я не волнуюсь! Совсем не волнуюсь. Вы меня успокоили. Я полностью вам доверяю, Яков Михайлович! Потому что за это время убедился: вы исключительно порядочный и честный человек!

– Спасибо за доверие, Николай Александрович, – ответил Юровский. – Поторопитесь, пожалуйста. Все будет хорошо…

Николай вдруг вспомнил, как год с небольшим назад он такие же слова и с такой искренней надеждой говорил Керенскому, а совсем недавно – комиссару Яковлеву. И сердце у него больно сжалось, но тут же отошло.

(Продолжение во 2-й книге)




ПРИЛОЖЕНИЕ



Из сообщения российского информационного агентства ИТАР-ТАСС от 20 декабря 2004 года.

На днях японский генетик Тацуо Нагаи заявил, что останки, захороненные в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга, не принадлежат семье последнего русского императора Николая II. В минувшие выходные профессор Нагаи прибыл в город на Неве, чтобы лично известить об этом прискорбном открытии петербургского митрополита Владимира, а затем и патриарха Русской православной церкви (РПЦ) Алексия II. Сомнения в подлинности останков императорской семьи возникают с завидной регулярностью. Сразу после идентификации останков девяти человек, обнаруженных в урочище Ганина Яма под Екатеринбургом, ряд видных генетиков заявил, что результаты анализов ДНК, проведенных специалистами Министерства внутренних дел Великобритании совместно с Российской академией наук, нельзя считать достоверными. Не согласились с результатами экспертизы и некоторые родственники убитого императора. Больше всего возмущался Тихон Куликовский-Романов, родной племянник Николая Романова. Недовольство потомка царского рода вызвало то, что, проводя идентификацию, ученые не использовали его кровь. «Без крови ближайшего родственника царя, то есть меня, экспертиза недействительна!» – утверждал он. Сомнения возникли и у РПЦ, которая до сих пор отказывается признавать найденные останки царскими. Новый виток скандала пришелся на начало 2004 года. Группа генетиков из Стэндфордского университета (США), возглавляемая Алеком Найтом, опубликовала в американском журнале Annals of Human Biology статью, в которой подвергала сомнению результаты генетического анализа останков царской семьи. Ученых насторожило то, что выделенные из костей фрагменты ДНК были слишком длинными (1223 пар нуклеотидов). По мнению Алека Найта, ДНК и в нормальных условиях быстро разлагается на куски не длиннее 250 нуклеотидов, тут же речь идет об останках, поврежденных кислотой, долгое время пролежавших в земле, подвергшихся воздействию грунтовых вод. Желая проверить результаты британских и российских коллег, американские ученые провели собственное исследование. В качестве исходного материала они использовали образец митохондриальной ДНК, полученный из пальца Великой княгини Елизаветы Федоровны, родной сестры императрицы Александры Федоровны. По всем законам генетики ДНК Елизаветы и Александры должны были совпасть, но этого не произошло. «По всей видимости, найденные под Екатеринбургом останки не являются останками семьи Романовых», – делает вывод Алек Найт. В свою очередь заведующий криминалистической лабораторией Института молекулярной биологии РАН Павел Иванов, участвовавший в идентификации останков царской семьи, считает, что обвинения в адрес его команды беспочвенны. «Настораживает уже то, что группа Найта опубликовала свои исследования не в серьезном научном журнале типа Nature Genetics, а в Annals of Human Biology, не пользующихся большим авторитетом в научном мире. Процесс распада молекул ДНК имеет неоднородный характер. Наиболее вероятный размер обрывков действительно 100–200 нуклеотидов, но ничто не мешает нам найти и более длинные последовательности. Что касается пальца Великой княгини, то его происхождение вообще вызывает большие сомнения, – кто-то, когда-то, где-то выкопал чей-то палец, передал его какому-то святому отцу, который хранил его на груди, а спустя 70 лет Русская зарубежная церковь преподнесла его генетикам. Это же откровенный бред!» – заявил он журналистам. Большинство генетиков настроены не столь оптимистично. На международной конференции по изучению ДНК, проходившей в июле 2004 года в австралийском Брисбене, правоту Алека Найта признали ученые из Восточно-Мичиганского университета и Лос-Аламосской национальной лаборатории (США). По их мнению, экспертиза 1993 года проводилась с большими огрехами, исследование останков должно быть продолжено, только после этого можно будет с уверенностью сказать – принадлежат они царской семье или нет. Эксперты из британского МВД между тем, ожесточенно доказывают свою правоту. «Мы сочли останки подлинными, поскольку они совпадают с образцами ДНК, полученными нами от существующих родственников царской семьи по материнской линии», – заявил доктор Кевин Салливан, принимавший участие в идентификации останков.

И вот новый поворот сюжета, связанный с работой теперь уже японских генетиков. В течение нескольких лет исследовательская группа, возглавляемая Тацуо Нагаи, изучала волосы родного брата Николая II, Георгия Александровича Романова. Выделенная из них ДНК не совпала с ДНК останков из Ганиной Ямы. Однако ученый воздержался от поспешных выводов и продолжил исследование.

По словам самого профессора Нагаи, «несколько лет назад я увидел в одном из российских музеев жилетку царя с большими пятнами пота под мышками, что позволило мне провести дополнительную идентификацию царской ДНК.

Результаты подтвердили предыдущие выводы». Но и на этом дотошный ученый не остановился. В присутствии нотариуса Тацуо Нагаи получил пробу крови Тихона Куликовского-Романова. Выделенная из нее ДНК с ДНК останков также не совпала. Следующим шагом стало изучение останков Елизаветы Федоровны, родной сестры императрицы, в лабораториях Стэнфорда и Лос-Аламоса (США). И опять нестыковка. Полученные в ходе исследования результаты слишком серьезны, чтобы ими пренебрегать. Тацуо Нагаи прибыл в Санкт-Петербург специально, чтобы обратить внимание российских официальных лиц на «проблему Романовых» и добиться продолжения исследований.

Однако правительственные чиновники, похоже, совсем не жаждут в очередной раз ворошить кости, нашедшие успокоение в земле. Как отметил 3 декабря во время визита в Петропавловскую крепость председатель Совета Федерации Сергей Миронов: «Надо все рассматривать в совокупности. Есть разные точки зрения. В конечном итоге ученые придут к общему мнению». Сходную позицию занимает и начальник управления государственного протокола Иван Арцишевский: «Генетические споры надо решать на научных конференциях, а не бросать журналистам лозунг: «Останки не те!» Понять их можно. Назначение повторной экспертизы вновь всколыхнет старые споры в промонархическом лагере. Одна из сторон конфликта вновь останется недовольной, станет добиваться еще одной повторной экспертизы, и все вернется на круги своя.

Лучше сделать вид, что проблемы не существует.





Примечания





1



Дается через прожектор со специальной защитой, благодаря чему источник света не виден сбоку.





2



– Кто вы? (англ.).





3



– Я русский моряк. Помогите… (англ.).





4



Коржаков А. В. Борис Ельцин: от рассвета до заката. М., Интербрук, 1997.





5



Жена президента Клинтона.





6



Give – Дай (англ.).





7



Собрание.





8



К. Ксирис врет. Она вышла замуж не за аристократа и потеряла права на титул.





9



Ельцин, очевидно, имеет в виду Зимний дворец (ред.).





10



Ставшая знаменитой Моника или, как ее назвал Ельцин, Монька Левинская.





11



Президент СССР Горбачев снимался в американских рекламных роликах и рекламировал пиццу-хат.





12



«Сандро» – дядя Николая II и муж его сестры Вел. Кн. Ксении, почти ровесник – был лучшим другом императора. Текст приводится без изменений, со всеми грамматическими погрешностями.





13



Так в тексте (Ред.).





14



Этот бессмысленный знак автор письма применяет, как хочет.





15



Премьер-министр.





16



Лейбористы.





17



Консерваторы.





18



Папаша (англ.).





19



Через двадцать лет выдающийся британский историк Арнольд Тойнби в своем фундаментальном труде «Исследование истории (Study of History)» сформулирует следующий вывод, имеющий всеобщее значение: «Причиной крушения любой империи в конечном итоге являются самоубийственные действия правителя».





20



Так В. Кн. Марию Павловну называли родственники.





21



М.В. Родзянко подтверждает этот факт в своих мемуарах (авт.).





22



Факт подтверждается личным дневником Великого князя Николая Михайловича.





23



Невероятно, но Керенский действительно делал царю такое предложение (ред.).





24



Эта гадостная ложь дошла и до наших дней. Архивный работник Эдвард Радзинский, именующий себя писателем, с удовольствием воспроизвел ее в своей титанической работе «Господи… спаси и усмири Россию».





25



Солнышко (англ.).





26



Военный переворот, когда были убиты сербский король Александр и его жена (ред.).





27



21 год (Ред.).





28



Томас Торквемада – великий инквизитор (Испания, XVII в), известный невероятной жестокостью.





29



Генерал Батюшин – начальник разведывательного управления Генштаба.





30



Относительно данного дневника у специалистов нет единого мнения о его подлинности. Не исключено, что мы имеем дело с апокрифом. Тем не менее, при перекрестной проверке львиная доля фактов подтверждается другими историческими источниками (авт.).





31



Начальник Департамента полиции МВД.





32



Текст подлинный.





33



В 1914 году императрица курить бросила, приняв обет по случаю войны.





34



По другим сведениям, за пребывание в местах боевых действий (авт.).





35



Наедине (фр.).





36



Третий класс. Синие – второго и желтые – первого класса.





37



Крушение около Борок произошло из-за непозволительно высокой скорости поезда.





38



Долгоруков.





39



По конфиденциальным данным, имеющимся в нашем распоряжении, тогда Горбачев обсудил с президентом США Бушем-старшим сценарий развала СССР, прологом к которому должен стать опереточный «августовский путч» 1991 года.





40



Факт берлинской встречи в июне 1991 года министра иностранных дел СССР А. Бессмертных и госсекретаря США Бейкера, на которой Бейкер передал Бессмертных список будущих «путчистов», которые тогда еще не подозревали, что организуют «путч», неопровержимо установлен следственной бригадой Генеральной прокуратуры РСФСР.





41



Романовы, находящиеся в Крыму, мечтали открыть частную гостиницу.





42



Как уже отмечалось, текст этого дневника Николая II, возможно, является апокрифическим, однако, многие сведения из него при перекрестной проверке подтверждаются документально.





43



Спасибо, родная (англ.).





44



Жильяр.





45



Сын доктора Деревенько.





46



Откуда простой матрос может знать о Дарвине, Мария Феодоровна так и не поняла. Но отобранную Библию ей потом вернул один из эмигрантов, купивший ее перед своим отъездом из России в букинистическом магазине Петрограда.





47



Очевидно, Победоносцев.





48



Председатель Совета министров.





49



Алексеев.





50



Ошибка. Правильно: Рузский (ред.).





51



Лейб-медик.





52



Все пройдет.





53



Теперь Московский проспект.





54



Царское Село.





55



Есть сведения, что тайное строительство такой дороги, действительно, было начато. В Царское Село были завезены мощные динамомашины и силовые кабели, что, очевидно, и послужило основой для слухов о «прямом телефонном проводе» от Царского Села до Берлина (ред.).





56



Приклеен к письму (ред.).





57



Сохранены грамматические особенности оригинала.





58



Теперь г. Львов.





59



Теперь Бухарест.





60



Зубная боль в сердце.





61



Год 300-летия династии Романовых.





62



Реальный факт.





63



Борис Немцов. Враги называют его еще Пуделем.





64



Корова.





65



Так в Германии называют мерседес-600.





66



Авиапочта.





67



Суггестия – внушение.





68



Глава Русской Православной Церкви Заграницей.





69



Документ подлинный.





70



Факт подлинный (авт.).





71



Цитата из оперетты «Летучая мышь».





72



Герой бульварной детективной литературы в начале ХХ века.





73



Злачные места Парижа, Гамбурга и Лондона с множеством борделей.





74



Денежная единица – половина копейки.





75



Партийный псевдоним Голощекина.





76



Огонь, стрельба.





77



Тюрьма (дом заключения).





78



Тяжелая гаубица.





79



Тушенка.





80



Командующий германской армией на восточном фронте. Участник переговоров в Бресте.





81



Содержание рассказа Неволина и даже стиль изложения подтверждаются архивными документами (авт.).





82



По другим данным – 42 процента.





83



Жизнь подтвердила прогноз Яковлева, причем, гораздо раньше, чем он сам предполагал.





84



Порядок должен быть! (нем.).





85



И что ты по этому поводу скажешь? Неужели опять позволим лезть в нашу семейную жизнь? (англ.).





86



У нас давно нет собственной семейной жизни. И никогда не было.





87



Как ты считаешь, эта красотка тоже большевичка? (англ.).





88



Вы не ошиблись, Ваше величество. Разрешите мне посмотреть на вашего сына? (нем.).





89



Конечно, миленькая, о, простите… мадам! Пожалуйста, если вам так хочется. Не возражаю (нем.).





90



Офицер, пытавшийся спасти из Шлиссельбургской крепости законного наследника русского престола Ивана VI Антоновича. Cтража имела личный приказ Екатерины II – при попытке освобождения убить пленника на месте. Тем дело и кончилась. Сам Мирович был казнен.





91



Тюрьма под Москвой.





92



Этот и другие телеграфные тексты, приводимые в книге, – подлинные.





93



Расстрелять: неологизм 1917 года.





94



Папуля (фр.).





95



Страшная правда.





96



Александра.





97



«Это действительно небо. Я узнала его…»





98



Союз Германии, Австро-Венгрии и Турции.





99



Во время переписи населения Николай, отвечая на вопрос анкеты о своей профессии, написал: «Хозяин земли Русской».





100



Екатеринбург (местн. жарг.).





101



Вы спасли нас. Огромное спасибо (нем.).





102



Ничего особенного, Ваше величество: долг офицера.





103



Так в оригинале.





104



Что за словечки, Мэри! Кто тебя такому выучил? (англ.).





105



С полковником Мясоедовым до сих пор дело темное. Скорее всего, он пал жертвой интриг, прежде всего, Гучкова, был оклеветан и бессудно казнен. Своего рода русский Дрейфус (авт.).





106



Владимирский тракт, по которому осужденные шли пешком на каторгу.





107



Владыка Илиодор (в миру Сергей Труфанов) будучи лишенным сана за совершение ряда должностных проступков, решил, что стал жертвой интриг Распутина. Бежал за границу, где опубликовал омерзительную и насквозь лживую книгу о Распутине «Святой черт». В ней он цитировал письма императрицы Александры к старцу, из которых следовало, что между императрицей и Распутиным была сексуальная связь. Письма эти Труфанов сочинял сам, без чьей-либо помощи.





108



Документ подлинный. Приведен в соответствие с нормами современного русского языка.





109



В настоящее время имеется несколько источников, вполне заслуживающих доверия, в которых воспроизводится текст этого письма – с незначительными различиями в разных вариантах издания.





110



Стенокардия.





111



Тем не менее (нем.).





112



Здесь зарыта собака!





113



О более ужасных фактах отношения Белой армии к мирному населению рассказывает генерал Деникин. См. Деникин А.И. Очерки русской смуты. Киев, 1990 г.





114



Педераста.





115



Тогда церкви не отапливались (прим. авт.).





116



Православный петербургский писатель Н.М. Коняев в своей превосходной книге «Подлинная история Дома Романовых» напоминает нам, как начиналась династия. Беглый монах Чудова монастыря Григорий Отрепьев был в свое время дворовым человеком Романовых, но Федор (Филарет) Романов не стал разоблачать Лжедмитрия, а признал в нем «сына Иоанна Грозного». В благодарность самозванец, когда сел в Кремле, произвел своего бывшего хозяина в митрополиты. Подружился Филарет и с «тушинским вором», Лжедмитрием II, и тоже признал его «настоящим» царевичем Дмитрием. Этот самозванец, в действительности польский еврей Богданко, пожаловал Филарета в Патриархи Всея Руси. Теперь государственному изменнику и церковному преступнику Филарету Романову было намного проще развернуть мощную пиар-кампанию и убедить Земский Собор выбрать на царство его сына Михаила.





117



Здесь тексты цитируются с грамматическими особенностями оригиналов.





118



Винтовка системы Мосина образца 1893 года.





119



Дошедшие до нас документы приводятся с сохранением орфографических и грамматических особенностей подлинников.





120



Schnobel – нос, клюв (идиш).





121



– Это конец? (англ.).





122



– Да. (англ.).





123



– Значит, он нас обманул? (англ.).





124



– Похоже (англ.).





125



В. Шекспир. «Гамлет».





126



«Больше света!» (нем.).





127



Штаб-ротмистр Седов.





128



Драгоценности.





129



По сообщениям английской прессы.





130



Президент Ельцин.





131



Привет. Это Пол?





132



Да. Ты меня узнал. Я никогда не разбогатею (англ.).





133



Тогдашний губернатор Петербурга, преемник Собчака.





134



ДНК.





135



Неприличное.





136



Достоверный факт. Плач иконы совпал по времени со вскрытием гробницы великого князя Георгия в Петропавловском соборе.





137



Учительница.





138



Драгоценности.





139



Сохранены особенности орфографии письма великой княжны Анастасии.





140



Об эпизоде с чтением Некрасова К. М. Биттнер подробно рассказывала на допросе следователю Н. Соколову.





141



Двоюродная сестра – дочь великой княгини Ксении Александровны.





142



Буквально: «народный немец», здесь – живущий за пределами Германии.





143



Доброе утро (фр.).





144



Теперь за бутылку (0,5 л).





145



Матрос Нагорный.





146



Поваренок Леня Седнев.





147



Что стряслось? (нем.).





148



Итак.





149



Ты это почувствовал? Понял? (нем.).





150



Мое сокровище.





151



Бог шельму метит… да (нем.).





152



Верно, папа.





153



Заместитель коменданта Мошкин.





154



Молитва «Перед иконой Божьей матери» и стихи Сергея Бехтеева «Пошли нам, Господи, терпенье…» были записаны рукой великой княжны Ольги и впоследствии найдены в ее бумагах.





155



Хочу тебя поцеловать.





156



Бодуэн де Куртенэ – крупный филолог-русист. Владимир Даль, упомянутый Бодуэн де Куртенэ, Потебня, Щерба, Розенталь – самые выдающиеся русские лингвисты ХIХ-ХХ веков. Сюда можно добавить и Бархударова, Крючкова, Гвоздева, Шведову…





157



Николай Второй слышал звон: подобные явления наблюдаются и сейчас, но вряд ли в пределах одного села (ред.).





158



Невозможно! (англ.).





159



Ну и? (нем.).





160



Здесь размещалась ЧК.





161



Николай отметил в своем дневнике 31 мая: По его (Авдеева) словам, нам предстоит скорый отъезд, вероятно – в Москву! Он просил подготовиться к событию. Немедленно начали укладываться, но тихо, чтобы не привлекать внимания чинов караула, по особой просьбе Авдеева. Около 11 вечера он вернулся и сказал, что еще останемся несколько дней. Поэтому и на 1-е июня мы остались по-бивачному, ничего не раскладывая». Сам факт записи свидетельствует о том, насколько несерьезным и безответственным человеком бывал император: ему нельзя было доверять даже те секреты, от которых зависела его собственная жизнь и жизнь родных (авт.).





162



Крупнейшая фигура американского финансового капитала, имел большие интересы в РСФСР, в том числе и связанные с судьбой Романовых.





163



Чехи тогда украли половину золота и почти все серебро и вывезли в Прагу, но в воровстве не признались до сих пор (Ред.).





164



Документально подтверждается (ред).





165



Лабух – музыкант, играющий по клубам, танцплощадкам, ресторанам, свадьбам, похоронам и т. д. – везде, где нужна музыка. Профессионально безграмотен, читать ноты не умеет, но на слух играет все – от «Мурки» до «Бранденбургских концертов» Баха (авт.).





166



Цитата из Брежнева.





167



Идиотский неологизм демократической эпохи.





168



Гибрид белуги и осетра.





169



Н.А. Некрасов





170



Еврейский аналог имени Иван.





171



Администратор гостиницы (франц.).





172



Дерьмо кошачье (фр.).





173



Цитата из И. Сталина.





174



Цены даны на 1996 г. Один доллар стоил пять рублей.





175



В переводе – «Молоко любимой женщины» (нем.).





176



Выдала милиции.





177



Банду.





178



Пулю.





179



Реальный исторический персонаж (авт.).





180



Плазменное свечение статического электричества.





181



Оригиналы хранятся в петербургском городском отделе ЗАГС (Ред.).





182



Чушь. Не было такого.





183



В 2004 году в этой лаборатории сделаны повторные исследования, совершенно не совпавшие с исследованиями Джилла-Петрова.





184



Порядок должен быть!





185



Палец.





186



Некий офицер (франц.).





187



Дом купца Попова, напротив ипатьевского. Там жила охрана.





188



Ладно, ничего (нем.).





189



Средневековый русский доспех.



